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Василий Прокофьевич Запорожцев (1900 – 1975) – коренной казак станицы Бессергеневской. В годы гражданской войны был призван в белую армию и прошёл с нею путь до Севастополя. Закончил свою службу в рядах Красной армии. После демобилизации вернулся в родную станицу. В 30-м году по ложному донесению был незаконно репрессирован и долгие годы провёл на Колыме. После реабилитации жил с семьёй в Новочеркасске. Последние 20 лет жизни посвятил созданию книги «По волнам судьбы», показав на истории своей семьи жизнь донского казачества с начала до середины 20 века. После его смерти книга была обработана и отредактирована его дочерью Зоей Васильевной Мусатовой. Внучка бывшего наказного атамана Войска Донского Дарья, вопреки воле родных, тайно обвенчалась с простым казаком из Запорожской сечи. Дед и отец отреклись от своевольницы, оставив ей фамильную дачу в станице Бессергеневской под Новочеркасском. Дарья из хрупкой дворянской девушки превратилась в дородную казачку. О потомках Дарьи и её мужа Семёна, о жизни казачества, о событиях на Дону в первой половине двадцатого века рассказывает их далёкий правнук. Василий Прокофьевич Запорожцев (1900 – 1975) – коренной казак станицы Бессергеневской. В годы гражданской войны был призван в белую армию и прошёл с нею путь до Севастополя. Закончил свою службу в рядах Красной армии. После демобилизации вернулся в родную станицу. В 30-м году по ложному донесению был незаконно репрессирован и долгие годы провёл на Колыме. После реабилитации жил с семьёй в Новочеркасске. Последние 20 лет жизни посвятил созданию книги «По волнам судьбы», показав на истории своей семьи жизнь донского казачества с начала до середины 20 века. После его смерти книга была обработана и отредактирована его дочерью Зоей Васильевной Мусатовой. Внучка бывшего наказного атамана Войска Донского Дарья, вопреки воле родных, тайно обвенчалась с простым казаком из Запорожской сечи. Дед и отец отреклись от своевольницы, оставив ей фамильную дачу в станице Бессергеневской под Новочеркасском. Дарья из хрупкой дворянской девушки превратилась в дородную казачку. О потомках Дарьи и её мужа Семёна, о жизни казачества, о событиях на Дону в первой половине двадцатого века рассказывает их далёкий правнук. 

                                                    Предисловие 
Книга «По волнам судьбы» написана не профессиональным писателем. Это – книга воспоминаний нашего отца, Василия Прокофьевича Запорожцева, потомка, по семейному преданию, старинного казачьего рода Сулиных, глава которого Семён Никитич Сулин был наказным атаманом Войска Донского в 1773-1774 годах. В повествовании отражены жизнь и быт большой донской казачьей станицы низовья Дона с её историей, обычаями, традициями, фольклором, семейными радостями и горестями, праздниками и буднями. В этой книге исторические события и выступления исторических лиц – не обзор учёного-историка, а глаза и уши простого, рядового наблюдателя. Как главный герой её, так и остальные персонажи, за очень незначительным исключением - простые люди. Мало их осталось в живых, но живы их дети и внуки. Правда, отец изменил имена многих действующих лиц, кроме исторических. Сделал он это, по-видимому, из этических соображений. Изменил он и своё имя. В книге он фигурирует как Андрей Черкасов, главный герой произведения. Отец не стремился специально выразить какое-то идейное содержание. Он говорил: «Идею мне подсказала сама жизнь», - и приводил в подтверждение слова В.Г.Белинского: «Не хлопочите о воплощении идеи; если вы поэт – в ваших созданиях будет идея даже без вашего ведома». Безусловно, Василий Прокофьевич был далёк от мысли претендовать на звание поэта или писателя. Он просто вложил в своё детище всю душу и многие, многие годы своей жизни. В общем, он писал, следуя завету своего любимого поэта: Описывай, не мудрствуя лукаво, Всё то, чему свидетель в жизни будешь.

Книга «По волнам судьбы» - это подобие семейной хроники. Красной нитью проходят по ней разные перипетии главного героя, его личная судьба, переплетённая с историческими событиями первой половины 20-го века. Отец не был борцом. Это видно из его воспоминаний. Он был простым русским человеком, который очень любил свою Родину, Россию, и свой родной Тихий Дон. Он хотел спокойно жить, любить, растить детей, заниматься любимым делом. Но судьба распорядилась так, что на его долю достались тяготы первой мировой войны, две революции – Февральская и Октябрьская, гражданская война, коллективизация, сталинские лагеря. Последнее особенно повлияло на него. Он не посмел написать всю правду о годах, проведенных в заключении. Не будем судить его за это. Ведь отец писал книгу в советское время и очень хотел, чтобы она ещё при его жизни увидела свет. Но ему в этом было отказано. И вот сейчас такая возможность представилась. И пусть эта книга написана не пером маститого писателя, но всё описанное в ней – наша история. Отец закончил свой труд в конце шестидесятых годов. Скоропостижная смерть нашей матери, любимой жены Василия Прокофьевича, очень подорвала его здоровье. Работая сейчас над рукописью отца, я вижу, как многое он не успел дописать. Очень жаль, что скупо описаны последние 17 лет его вольнонаёмной жизни на Колыме. Но что теперь горевать?! Главное, в этом повествовании то, что глазами очевидца воссозданы картины мирной жизни и исторические события на Дону первой половины уже прошлого века. Здесь я хочу привести отрывок из письма Василия Прокофьевича, которое я нашла в его архиве, и адресованного нам, его детям, где он рассказывает, как зародилась идея написать данное повествование: 

«…Вам посчастливилось жить в совершенно другое время, без страха за завтрашний день, без страха за свою судьбу и судьбу своих детей. Наше же поколение испытало на себе все невзгоды и потрясения, которые выпали на долю великой нашей Родины в первой половине двадцатого века. Четыре войны: Русско-Японская 1904-1905 годов, первая мировая, кровопролитнейшая, беспощаднейшая, братоубийственная бойня 1918-1920 годов, три революции – 1905 года, Февральская и Октябрьская 1917 года, коллективизация сельского хозяйства, потрясшая вековые уклады старого, патриархального быта земледельцев. Родившись на юге России, в бывшей области Войска Донского, где политикой самодержавия образовался более или менее материально обеспеченный привилегированный слой населения - казачество, ставшее надёжной опорой существующего строя и врагом всяких революций, я попал в круговорот революционных событий как невольный противник наступающей новой эры в истории не только России, но и всего человечества. В силу этого всю гражданскую войну я провёл во враждебном революции лагере. Ещё со школьных лет влечение к ведению различного рода записей событий не только в моей личной жизни, но и выдающихся исторических явлений не покидало меня и в зрелые годы. Записи эти я вёл в виде дневников, где аккуратно, в хронологическом порядке записывал всё, чему был свидетелем или участником нашей богатой событиями эпохи. Особенно обширный материал дали мне бурные 1917-1920 годы. В дневниках моих фигурировали также и исторические лица, с которыми мне довелось прямо или косвенно столкнуться в жизни. Дневников этих скопилось довольно много. Но вот наступил 30-й год. Над нашей семьёй несправедливо навис Дамоклов меч. Меня арестовали. Связка дневников со строгим наказом: «Ни в коем случае не трогать и сохранить, чтобы ни случилось», - была водворена в комод тёщи и чудом сохранилась у неё, никогда и никуда не выезжавшей из станицы. Через двадцать три года, после моих лагерей, после того, как над нашей страной пронёсся ураган войны, эта драгоценная связка была мне вручена моим шурином, оставленным мною девятилетним мальчиком, а теперь уже возмужавшим и прошедшим всю войну мужем в чине старшего лейтенанта. Перелистывая эти пожелтевшие тетрадные листки, я, было, хотел уже связать их вновь и забросить на чердак. Но от нахлынувших воспоминаний вдруг защемило сердце. На меня повеяло милым далёким прошлым, бесшабашной молодостью, невозвратимыми днями. Я долго сидел над разворошённым моим архивом, и мне так стало жаль предавать свои воспоминания чердачному забвению, что я решил разобрать записи в хронологической последовательности, систематизировать их в одно связующее целое и… написать книгу, книгу о простом русском человеке. Я отчётливо представлял себе, какую непосильную ношу беру на свои плечи, не обладая совершенно ни знаниями в этой области, ни навыками, не имея специального образования. После долгих раздумий я решил писать для себя, для моих потомков, чтобы они знали, как жили их отцы и деды. И с первого же заложенного в машинку листа участь моя была решена. Я прокорпел над своей книгой почти двадцать лет, и из-под моего пера, то есть не пера, а машинки, вышла семейная хроника простого человека. Эти годы порой были радостны, порой мучительны чуть ли не до физической боли. Порой я забывал про сон и еду, вдохновение сменялось полнейшим отсутствием мыслей. В день я иногда писал до десятка страниц, а иногда целыми неделями не писал ничего. Но я не отступил, пока не довёл дело до конца, а какого – скажут непосредственные потомки, а может быть, и читатели. В моей повести описаны только действительные события, очевидцем которых, а иногда и действующим лицом, я был лично сам. Кое-где, правда, приведены эпизоды без моего участия, но одни из них взяты из исторических источников, а некоторые записаны с рассказов лиц, непосредственных свидетелей или участников этих событий. Моим читателям, если таковые будут, а если не будут, то потомкам, покажется странным и лишённым реализма то, что почти все словесные выражения персонажей моего труда приближены к современному русскому языку, в то время, когда в станицах ни теперь так не говорят, ни, тем более, тогда, в описываемые периоды. Но я это сделал сознательно, оставив для выразительности только наиболее колоритные слова и обороты речи. Остальное же приблизил к современному разговорному языку, так как, если бы я построил речь своих действующих лиц на станичном диалекте, мне пришлось бы объяснять чуть ли не каждое второе слово. Очень хочу, чтобы мой многолетний труд не пропал даром. Если мне при жизни не удалось издать моё произведение, то, надеюсь, мои дети не предадут его забвению. Возможно, настанут другие времена, и переработанное более грамотными моими потомками моё детище станет достоянием читателей». И вот это время настало. И мы, дети и внуки Василия Прокофьевича, выполняем завещание нашего отца и деда и хотим сохранить для потомков подлинные сведения, откуда берут начало наш род, наши корни. А ведь это так важно – не забывать своих предков и хоть изредка молча постоять на том месте, где сотни лет тому назад стояли кресты над их могилами. И пусть не сохранились могильные холмики – трудная у России была жизнь все эти годы, - пусть не сохранились кресты над их могилами, память о них – в наших сердцах. И за то, что память эту сохранил, прими, папа, низкий поклон от всех нас, твоих близких и далёких родственников. 

З.В. Мусатова (Запорожцева).

                                                      Любимой подруге жизни

                                                                                          Зинаиде Стефановне посвящаю.

                                Семейная хроника

                                          Пролог

                                                                                              Преданья старины глубокой
                                                                                              А.С. Пушкин

                                                                                                                                                                                                     Запорожскому казаку Семёну Довбне было двадцать два года, когда отцу его, Остапу Довбне, куренному атаману  Брюховецкого хутора Запорожской Сечи, упразднённой указом Екатерины Второй, было приказано собираться со своим куренём (здесь: отдельная часть Запорожского войска), с семьями, со всем домашним скарбом и скотом переселяться на далёкую, неведомую Кубань,  во  вновь организуемое  Черноморское войско.

     Плач и смятение стояли в то августовское утро в тихом, безмятежном приднепровском селе Долынке – место жительства семей этого куреня. Причитали казачки, плакали дети, вздыхали старики. Испуганный необычной суетой  людей тревожно ревел скот. В это утро его не выпустили  на привычное пастбище. Со стороны церкви доносился погребальный звон колоколов. А у шинка,  будто бы ничего особенного не предвиделось, горланили песни подвыпившие, беспечные запорожцы.

      После печальной панихиды, отслуженной сельским батюшкой на кладбище, после прощания с могилами предков и напутственного молебна за селом, огромный обоз, понукаемый царскими вартовыми и под их конвоем, и громадный гурт скота, вздымая целые тучи  знойной пыли, выбрался на  чумацкий шлях  и взял направление на восток, в обход Азовского моря. Этот шлях   многим казакам был знаком: по нему им чумаки возили на Дон из Крыма соль, а с Дона на Украину – донскую рыбу. 

     Теплым сентябрьским  вечером 1792 года, сделав по жарким и пыльным дорогам недавно отвоёванной у турок Северной Таврии почти четырёхсотвёрстный переход, Брюховецкий табор вступил в пределы Бессергеневского юрта (земельный надел в казачьих станицах, хуторах) земли  Войска Донского  и расположился на ночлег в лугу между двух речек – Варгункой и Аксаем, в виду станицы, против громадной дачи богатой и знатной семьи Сулиных, глава которой Семён Никитич Сулин, участник  Семилетней войны  и взятия Берлина, ходил не    так давно, в 1773-1774 годах, в войсковых наказных атаманах Донского Войска.

      Местность для остановки табора после такого изнурительного двадцатидневного перехода как нельзя лучше подходила отдыху как людей, так и животных – близость жилья, прекрасное                пастбище, две реки. До конца пути оставалось ещё около двух недель,  поэтому атаман табора, посоветовавшись  со старшинами и заручившись согласием начальника варты, распорядился  остановиться тут  не только для ночлега, но и на трёхдневный отдых, чтобы привести в порядок себя и дать передышку изнуренному таким длительным переходом скоту.

     По команде матерей дети начали  собирать сухой скотский помёт – кизяки. Загорелись костры. Сладко и аппетитно запахло дымом. Над таганками (треножник, к которому подвешивается котёл) забурлили котлы с кулешом. Молодежь поила уставший скот. Над табором повис ярмарочный  шум и гомон. Кое-где послышались звуки бандур.

     Появление большой группы чужих людей  привлекло внимание жителей  расположенной   на горе донской станицы, и скоро табор окружили любопытные аборигены, в числе которых оказались жившие летом на даче представительницы прекрасного пола из семьи Сулиных. Ахнув от удивления и неожиданности, одна из них не спускала глаз  с бравого, чернобрового запорожца в широченных синих  штанах с широким красным поясом, в чёботах с короткими голяшками, в холщовой, вышитой по широкой манишке крестиком  рубашке и,  несмотря на жару, в высокой бараньей шапке с зелёным шлыком. А он, в свою очередь, не мог оторвать глаз от чудного видения в белом городском платье и огромной соломенной шляпе. Две тёмно-русые, толщиною в руку, косы, ниспадая ниже пояса, довершали прелесть этого живого изваяния.  

      В результате этого на сцену выступила всепобеждающая, не знающая никаких преград, свойственная и богатым и бедным, царям и простолюдинам, животным и растениям, сила, благодаря которой  возникали и исчезали царства, загорались и потухали войны, во имя которой люди шли на подвиги, погибали, делались героями, сила, которой обязано своим появлением на свет всё живое во главе с человеком, имя   которой  - любовь.           

      О том, как эти юные создания совершенно разных положений в обществе сговорились между собой, предание не говорит. О том, любил ли кого до этой встречи молодой запорожец и вздыхала  ли по ком юная Венера, предание тоже ничего не говорит. Но известно, что когда  на четвёртый день табор стал сниматься со стоянки, чтобы продолжить   свой путь дальше, его задержали станичные власти  и произвели  в нем обыск. К немалому удивлению и коренных станичников, и всего кочующего курения в одной из кибиток куренного атамана обнаружили  переодетой  в  запорожское мужское платье юную Елену Прекрасную из рода Сулиных.

      Взбешенный дед, презрев своё звание, возраст и бывшее положение, тут же при всех   отколотил любимую внучку и, доведя её за косы до двора, приказал запереть в чулан и держать под замком до    тех пор, пока никем не выданный Парис не скроется со своим табором за  задонскими далями. Слишком уж беспрецедентным был этот случай не только в роду Сулиных, но и в окружающей этот род среде. И слишком  уж была большая разница в положениях – он простой, никому  не известный казак, холоп, а она дворянская дочь, внучка бывшего донского атамана.                  
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     Весной следующего года эконом дачи нанимал на церковной площади сезонных рабочих из пришлых. При обходе этих понурых, уставших людей в зипунах и лаптях, наперебой предлагавших свои услуги, он обратил внимание на рослого, широкоплечего парня в украинской свитке, с котомкой в одной руке и холщовым чехлом в другой, из которого  наполовину  высовывался    гриф бандуры. Скромный и застенчивый украинец, не торгуясь, согласился на все предложенные условия: срок до Михайлова дня (8 ноября ст. ст.), денег - рубль с полтиной в месяц, харчи – хозяйские, из обуви – сапоги. Работа любая.                       

       С первых же дней новый работник, который назвался Семёном, произвел на блюстителя хозяйского добра самое благоприятное впечатление. Безропотно, добросовестно и умело он выполнял любые, самые тяжёлые и чёрные  работы. По праздникам же или в редкие свободные вечера он доставал из чехла свою бандуру и тихо под её аккомпанемент, сидя на завалинке людской, выводил грустные украинские мелодии про походы запорожских казаков, про турецкую неволю, про кичливую Польшу. У него был приятный баритон, и вокруг него всегда собиралась толпа внимательных слушателей не только из обитателей Сулиновской дачи. Послушать  печальные, хватающие за душу напевы странного пришельца, который  никуда не ходил, знакомства ни с кем не водил, корчму не посещал, спал где попало, ел, что дадут, спускались с горы, из станицы,  не только молодёжь, но и старики.

         Однажды, в конце июня, когда полая вода  уже вошла в берега и время близилось к сенокосу, эконом, приехав из Черкасска (тогда столица Дона, теперь станица Старочеркасская), куда он  время от времени ездил за получением от Сулиных хозяйственных  распоряжений, приказал всем трём работникам дачи отставить все дела и привести в первую очередь в порядок сад – выполоть, вычистить, подровнять и посыпать песком дорожки,а на Варгунке поставить купальню, разобранные детали которой по случаю половодья лежали в саду. На днях из Черкасска  должна была приехать на всё лето женская половина семьи Сулиных.

       Надо было видеть, с каким усердием трудился в эти дни Семён. Он поспевал повсюду – и на дорожках, и на купальне, и в самом саду, и во дворе. А через неделю  и сад, и Варгунка огласились девичьим смехом, криками, плеском воды, визгом. 

       А ещё недели через три весёлая и шумная дача Сулиных была поражена больше, чем если бы в июльскую жару вдруг выпал снег. В одно знаменательное для двоих, но до ужаса неприятное для остальных обитателей дачи утро работник Семён и  средняя из трёх внучек Семёна Никитича Сулина пали на колени перед матерью и объявили, что они со вчерашнего дня обвенчаны, теперь они  муж и жена и просят довести до сведения дедушки и батюшки в Черкасск.

       Потрясённая мать сначала не поверила, а потом, поняв всю непоправимость свершившегося, слегла в постель от горя, но больше всего от страха перед свёкром и мужем. А перепуганный эконом в отчаянии, ужасе и гневе на сумасбродную пару, не ожидая для себя ничего хорошего, немедленно помчался в Черкасск  на доклад к «самому». На другой день весь в синяках и ссадинах он возвратился вместе с дедушкой и батюшкой дерзкой своевольницы.

     Первым делом была избита ни в чём не повинная мать, виновница отстёгана плетью и водворена в  тот же чулан, что и в прошлом году, под замок. Потом разыскали и привели пред грозные очи главного виновника переполоха – зятя, над которым охрипшие от ярости и неистовой брани дед и тесть собрались учинить жестокую расправу, исполнение которой поручили двум другим работникам дачи – товарищам Семёна  и кучеру коляски. Но как только вооруженные арапниками экзекуторы приблизились по команде деда к Семёну и кинулись валить его на землю, он спокойно и легко отбросил их от себя, отнял арапники и пошёл мимо изумлённых от дерзости родичей за калитку. Попытка спустить на него собак успеха не имела. Привыкшие за три месяца к этому человеку собаки виновато   моргали, повизгивали и никак не могли понять, что от них требуется. До их собачьего сознания никак не могло дойти, как это они могут броситься на человека, который всё время был к ним так добр. Мысль призвать на помощь станичные власти была отвергнута  - не хотелось широкой огласки.

       Между тем эконом в это время притащил сюда не менее перепуганного, чем  он сам, пастыря, которого не владеющий собой Сулин-младший схватил за бороду и, тряся его изо всех сил, кричал срывающимся голосом, что он этот брак не признаёт. Не признает как незаконный, заключенный без согласия и воли родителей одной стороны, во-первых, и как брак неравнородный, во- вторых. Что  он донесет об этом Воронежскому архиерею (в то время духовенство Дона подчинялось Воронежской епархии) и будет просить не только о  расторжении этого брака, но и о расстрижении и лишении сана лица, его совершившего.

     Священник плакал и клялся, что в молодых людях, которые попросили его вчера вечером их обвенчать, он не узнал его дочери, так как помимо того, что он плохо её знал, она ещё была в одежде простой казачки. Что такие браки приходится совершать довольно часто, что он никогда ничего подобного и думать даже не смел и что он узнал об этом лишь только тогда, когда отец диакон начал после венчания заносить в шнуровую книгу имена бракосочетавшихся. Узнал и ужаснулся, но было уже непоправимо: кого соединил Господь, того уже не в силах разъединить человек!

       Всё это было так, но, стеная, батюшка благоразумно умолчал о том, что его в этом деле больше всего попутали предложенные женихом десять червонцев.

       Наконец, когда припадок сильной ярости стал проходить, Сулин-старший понял, что дело действительно непоправимо, а если и поправимо, то будет стоить громадных хлопот, денег и разъездов. Сообразив, что дело может дойти до Сената в Санкт-Петербурге, он махнул рукой  и удалился с сыном в горницу, приказав никого туда не пускать.

       Просидев с сыном наедине до вечера, старик вышел  и приказал заложить коляску, на которой уехал в ночь в Черкасск, оставив сына в той же комнате.
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     За всю ночь ни на одну минуту не сомкнул глаз гордый Пётр Семёнович. Он или сидел, не шевелясь, в  глубоком раздумье, или вставал и ходил по комнате, ломал руки и тяжело вздыхал:

-О Боже! Какой позор! Какой позор!

     За всю ночь он никого к себе не подпустил и ничего себе не потребовал.   

     Под утро мать, слыша через стену горестные вздохи мужа, пыталась, было, войти к нему, чтобы хоть немного успокоить его, посоветоваться, узнать его дальнейшие действия, но он с досадой отмахнулся и молча указал на дверь.

     Настало утро. Шёпотом снаряжал на работу двух работников эконом. Третьего нигде видно не было, да его и не пытались искать. Эконом дорого бы дал за то, чтобы наделавший ему столько хлопот проклятый хохол провалился в тартарары. Вошедшая к хозяйке за распоряжением, что готовить к завтраку и обеду, ключница была выслана из комнаты без ответа. Почуяв, что в доме творится что-то неладное, жалобно начали скулить собаки, но вовремя кем-то куда-то были убраны.

      После обычных часов завтрака, которого в это утро не было, трепещущая старшая сестра затворницы вошла без стука к отцу и с плачем сообщила, что преступница ничего не желает принимать и заявляет, что она скорее умрёт от голода и жажды, чем нарушит ту клятву, которую она дала перед Богом позавчера вечером в церкви.

      Это было неслыханной дерзостью по отношению к отцу со стороны виновницы, но отец, выслушав дочь, устало сказал:

 - Оставь меня.

       И только  к вечеру, чуть приоткрыв  из  горницы  дверь, распорядился:

 - Эй, кто там? Послать ко мне эконома!

     Трясясь, эконом вырос на пороге немедленно.

      - Найми две подводы. В ночь   мы должны   выехать в Черкасск все, за исключением…Ну да ты меня понимаешь. Если желаешь – едем с нами. Я попрошу отца  назначить тебя управляющим нашим Алитубским участком. Не хочешь – оставайся, но только едва ли ты найдешь себе тут хорошую службу. На этой даче работать ты, думаю, наверняка не будешь. Теперь слушай дальше. Где этот подлец? Разыщи и приведи ко мне. Пообещай от моего имени, чтобы не боялся: я не собираюсь об него марать свои руки.

       Через некоторое время бледный, но внешне спокойный зять  почтительно, но с полным достоинством стоял перед своим тестем.

       - Кто ты такой, что осмелился на такую непростительную дерзость?!

       - Сэмэн Довбня! Сын куренного атамана Брюховицького куреня Запорожской Сичи – Остапа Довбни.       

        - Семён? Значит, тёзка деду мерзавки? Сын, говоришь, куренного атамана? Довбня?… Так, так! А где сейчас твой батько?

        - На Кубани… Атаман Брюховицького стану. Нас усих, вись Брюховицький курень туда переселила з Украины царица! 

       - Знаю!…Так, значит, это ты натворил тут в прошлом году делов, а сейчас совсем отличился, мерзавец?!

 - Чего ж я такого дурного зробив? 

     - Молчи! Дураком прикидываешься?!…Ещё хватает наглости заявлять, что ничего плохого в твоём бесстыдном   поступке нет! Почему не сделал так, как поступают в таких случаях все порядочные батькины дети? Почему ты не пришёл хотя бы к матери и честно не  рассказал ей про ваши намерения?…Почему?

       - Бо я гарно знав, що з   того ничого не выйде – вона внучка атамана Вийска, а я простой наймит! Кто мэнэ мог повириты, що я сын тиж атамана?  Бо в мэнэ  ни якой папиры  о цем нима, а на чели   не написано, кто я такий.

       - Так значит, решили  по-татарски?!…Хотя, впрочем, с кого спрашивать?…Ну, так слушай же – сделанного вами теперь, к сожалению, уже не переделаешь! Развенчивать вас я не буду - мне такой власти от Бога не дано. Да и к чему?…Всё равно  она теперь осрамилась на всю жизнь не только сама, она опозорила всю свою бывшую семью…За этот позор я мог затравить тебя как главного виновника, собаками, арестовать и сгноить в остроге.   Я мог просто убить тебя и ничего бы мне за это не было. Я мог проклясть свою дочь-ослушницу, а теперь твою жену!…И не было бы вам счастья ни на этом свете, ни там, на небе! Но я не хочу на старости брать на свою душу ни одного из этих тяжких грехов. А кроме того, мне всё же жаль её как кровь свою…Нынче я смотрю на тебя второй и, думаю, в последний раз. Хочу посмотреть и на неё. И тоже в последний раз!…Эй, кто там?!…Приведите сюда своевольницу и позовите мать!  

      Бледная, осунувшаяся, но от этого ещё более прекрасная, вошла дочь и стала рядом с мужем.

      Долго молчал отец, а потом, взглянув на нее, приказал:

      - Подойди ближе!…Слушай меня, непокорная дочь!… Я не благословляю твой союз с этим пришельцем и простолюдином – я не верю, что он такого же происхождения, как и ты. Но  я и не проклинаю тебя. Я только отрекаюсь от тебя, своевольница! Я вправе лишить тебя той части наследства, которая принадлежит тебе не только по праву, но и по доброй нашей с дедом воле. И за то, что я тебе сейчас скажу, благодари только деда. Это он мне приказал, а я, как почтительный сын, не смею ослушаться его воли…Оставляю тебе вот только эту дачу с домом и службами, живым и мёртвым имуществом и всё то, что в доме  и на тебе. И больше ничего! …Ты остаешься  тут со своим избранником, а мы все – я, мать, твои сёстры и, если пожелает, прислуга уезжаем и отрясаем прах этого владения от ног своих. Ни моя нога, ни нога твоей матери, ни сестёр,  ни братьев твоих никогда больше не ступят на эту несчастную для  нас с матерью, поруганную тобою,  осквернённую твоим самоуправством землю…Запрещаю тебе отныне, пока не засыплюсь могильным прахом (а ты своим поступком только ускорила это), показываться на глаза нам ни в Черкасске, ни в других наших имениях…Не захотела жить в неге и довольстве, пренебрегла равным себе, не пожелала есть готовый хлеб, так теперь узнаешь сама, как он добывается!…Все! …Простись в последний раз с матерью и уйдите  оба долой с глаз моих!

      Когда дочь и зять после последнего тяжкого прощания вышли, Пётр Семёнович тот же час распорядился послать за станичным атаманом. А сам с помощью кухарки, ключницы и остальных двух дочерей стал приводить в чувство сначала горько плакавшую, а потом потерявшую  сознание жену, приказал вынести её на  веранду, в тень, на свежий воздух, одновременно предупредив, чтобы виновницу, если она вздумает вернуться к матери, ни на один шаг не допускали к ней. И та, рыдая, только издали наблюдала, как две её сестры и прислуга возились над безвозвратно потерянным любимым  существом. Крутой нрав своего отца она хорошо знала.

        Запёршись со станичным атаманом в комнате, Пётр Семёнович просидел с ним около часа. О чём  они говорили между собой, осталось тайной.  Вечером того же дня Пётр Семёнович с женой, дочерьми и эконом с ключницей (кухарка осталась) уехали вечером в Черкасск. А на другой день, несмотря   на страдную пору – жатву, вся станица пьянствовала за счёт станичного атамана. И на пьяном станичном сходе по просьбе бывшего Донского Войскового наказного атамана Семёна Никитича Сулина единогласно был принят в донские казаки и в подворные списки станицы его бывший работник, а теперь внук и зять – запорожский казак Семён Остапович Довбня.  Был принят он на вечные времена, со всем будущим прямым нисходящим потомством, изменив по казачьему обычаю его запорожскую фамилию на донскую. У донских казаков было в обычае давать принимаемым в свою среду новые фамилии по какому-нибудь национальному или территориальному признаку или происхождению. Поэтому  вновь принятому дали фамилию Черкасов – по имени казачьего войска, из которого он происходил, так как запорожских казаков на Дону называли черкасскими, и по имени города, откуда была его молодая жена. Так просил в своём прошении на имя схода Сулин-старший.       
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      Итак, отныне в станице Бессергеневской пошёл новый род – род Черкасовых, родоначальник коего пал смертью храбрых в рядах атамана Матвея Ивановича Платова, под Смоленском, 29 октября 1812 года, при изгнании из России Наполеона. А родоначальница,  превратившаяся  из хрупкой дворянской дочки и городской барышни в дородную казачку-труженицу, научившаяся всем тяжёлым и чёрным работам и не гнушавшаяся ими, окружённая детьми и внуками, жила ещё долго и была на родине за все эти долгие годы только один раз, когда умерла мать.

       Будучи отвергнутой дедом, отцом и братьями, она не смела показываться в Черкасск не только в   бывший свой дом, но даже  и на торги и ярмарки, чтобы не попасться на глаза кому-нибудь из родственников и не быть оскорблённой.

       И только не забыла про неё мать.

       Однажды, подавая милостыню прохожему  страннику, Дарья Петровна услышала от него обращённый к ней вопрос:

- Ты – раба Божия Дарья?

- Да!

- Матушка у тебя в Черкасске?

- Да! – ответила Дарья Петровна, и сердце её забилось в сильнейшем волнении.

- Как звать матушку-то?

- Ефросиния!

  Странник достал из котомки бронзовый образок святого Николая Чудотворца и протянул ей.

     -   Вот тебе прислала твоя матушка, а вместе с ним и своё материнское благословение. И перекрестивши её этим образком трижды, странник дал ей его поцеловать и вложил в руки.

      Потрясённая до потери сознания, Дарья Петровна долго и облегчённо плакала. А потом пригласила странника  в курень и угощала его всем самым лучшим, что было в доме. Она жадно расспрашивала его о матери, сёстрах, о всех близких. Странник был осведомлен  о жизни Сулиных в Черкасске так, словно был их семьянином, и Дарья Петровна, слушая его рассказы про свою бывшую семью и прижимая к груди этот знакомый с детства образок, всё время плакала. 

      И вот, когда умирала мать, последней предсмертной её просьбой к сыновьям (свёкра и мужа уже не было в живых) было  привезти отвергнутую, чтобы проститься.

       Скрепя сердце, но не смея ослушаться матери, братья послали за сестрой, но было уже поздно  - мать в живых она не застала. Поплакав над её гробом и могилой и поклонившись могилам деда и отца, никем не обласканная, не приглашённая даже на поминки, она переночевала у одной из своих бывших подруг детства и на другой день возвратилась домой.

       Пережив своего супруга на тридцать шесть лет, Дарья Петровна умерла на руках сына, дочерей и внуков. Перед смертью она просила похоронить её на самом высоком месте своей дачи, откуда в хорошую погоду был виден Черкасский собор, в котором она крестилась и недалеко от которого стоял курень, в котором она родилась и в котором провела свои юные годы.

       Воля умершей была выполнена свято. Над могилой Дарьи Петровны был поставлен огромный простой дубовый крест, который, пугая в полночь одиноких прохожих, очень долго стоял почти у самой улицы, в северо-западном  углу уже не дачи, а сада главного корня Черкасовых. И как память о былом, сохранились до наших дней несколько древних, битых громами и молниями яблонь, груш и слив да срубленный уже правнуком лежал огромный, аршин в восемь длиной и аршина в полтора толщиной ствол тютины не менее, как пятивековой давности,  превратившийся чуть ли не в камень.        А казаки станицы по старой  дедовской привычке,  и по сей день называют старый двор Черкасовых – Сулиным.
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      Двор Черкасовых – ниже «венцов»,  строго горизонтальных наслоений ракушечника, памятника далёкой геологической эпохи. И там, где сейчас курень Черкасовых, сараи, конюшня и прочие постройки, сложенные большей частью, как и у всех в станице, из плит и лома этого камня, когда-то плескалось море. Наша  узкая, кривая улица называется Аксайской, или просто Нижней. Выше этой улицы, на самых «венцах», расположена сама станица с церковью, станичным правлением, лавками и двумя школами – девичьей и ребячьей.

       Чтобы выехать из нашей улицы в станицу или проехать в степь, нужно сделать большой объезд. Пешком же можно пройти или через любой двор (это не возбраняется), или узенькими переулочками, соединяющими в одном месте Нижнюю с церковной площадью.

       Ниже двора, по покатому суглинистому косогору – вишни, абрикосы, тютина, кусты крыжовника, могучий старый караич (карагач), джунгли дерезы (кустарниковое растение), где водятся змеи и несутся недисциплинированные куры.  Ещё ниже – виноградные кусты, среди которых там и сям высятся несколько старых груш, яблонь и слив. Тут же, у подножия косогора, - колодец с древним, замшелым зеленью дубовым срубом и с чистой, как слеза, холодной и вкусной водой.

      Потом косогор переходит в заливаемую весенним половодьем музгу (пересыхающее болото). За музгой – вековые вязы  и вербы с грачиными гнёздами, а за ними – тихие, обросшие тальником и осокой плёсы Варгунки, а за ней Аксая – бывшие доисторические русла Танаиса (Дона), пересыхающие летом в нескольких местах. 

       С севера к станице подступают бурунами правобережные придонские степи. И на последнем буруне, самом большом и самом высоком, в версте от станицы, высится древняя могила какого-то могущественного скифа – «Большой Курган».  Если взойти на него и посмотреть кругом, Дон и его пойма видны отсюда на многие десятки вёрст. Неоглядная даль займища вся испещрена заросшими чаканом, осокой, тальником, ериками, озёрами, лиманами и протоками, огромными гаями камыша, стогами сена, кущами верб. А по изломанной линии прибрежных вербовых дубрав можно догадаться, что это течёт державный хозяин этих степей – Тихий Дон.                                                                                    

      За Доном, прямо на юг, виднеются крыши куреней (здесь: жилой дом в казачьих станицах на Дону) и колокольня станицы Багаевской. Налево от неё, по берегу задонской поймы, тянутся рядом, как солдаты в строю, хутора. Направо, господствуя над крышами домов, высится шпиль колокольни станицы Маныческой. А ещё правее видны высокие тополя и между ними и над ними возвышаются купола старинного Собора станицы Старочеркасской, бывшего стольного града Войска Донского – Черкасска. 

      У подножия кургана, начиная от станицы Бессергеневской и до самой станицы Мелиховской, которая расположена на берегу Дона, вдоль Аксая, тянется беспрерывный массив виноградников. На западной окраине станицы Аксайские бугры, на которых расположена станица, понижаются и  кончаются у неглубокой Грековой балки. За балкой начинается утопающая в вишнёвых садах станица Заплавская. За Заплавской, через Кадамовскую долину, в пятнадцати верстах – пригород Новочеркасска, станица Кривянская. А за нею, на Бирючекутских холмах, весь в зелени садов, бульваров, скверов – сам Новочеркасск, новая столица Дона, с громадой красавца Собора, ослепляющего глаза жаром золота семи своих куполов на сотни вёрст кругом. От Собора прямыми стрелами расходятся улицы с домами, церквями, различными заведениями, из которых особо выделяются кадетский корпус и женское епархиальное училище. Внизу виден ажурный железнодорожный мост через реку Тузлов.

       За городом, прерванные Кадамовской долиной, опять продолжаются Аксайские бугры, мимо которых, отстав у Бессергеневки и пристав  вновь у Новочеркасска, течёт Аксай дальше и под Ростовом впадает в Дон.

       На север от Кургана – массив заплавских виноградников вдоль степной речки Кадамовки, бесчисленные макушки степных курганов, а ещё дальше – терриконы угольных копей донского капиталиста Парамонова. С Кургана днём они похожи на египетские пирамиды. Неглупый был, по-видимому, этот скифский или сарматский вождь, если выбрал себе такое исключительное место вечного успокоения. Неглупы были и основатели станицы; с её «венцов» такой же величественный кругозор, исключая северную сторону.  

       А над всем этим – лазурное небо, парящий в поднебесье коршун и белые, как вата, хлопья облаков.
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          Лет четыреста тому назад  станица Бессергеневская была расположена на левом берегу Дона.                      Там  и сейчас ещё видны  следы прямоугольников, рвов, валяются обломки камня-ракушечника, что к естественному происхождению чего отнести  никак нельзя. Место это называется «горелое».

       Ежегодные весенние  разливы Дона затопляли станицу месяца на два,  три – с марта  и почти по июль – и  препятствовали дальнейшему её росту. Поэтому в начале семисотых годов станица была                              перенесена  на правый, более высокий берег, версты на четыре   выше по течению от прежнего места. Немало поспособствовал этому переселению и случившийся, по-видимому, большой пожар станицы, когда уже не было  никакого смысла вновь отстраиваться на старом месте. 
      Станица   продолжала разрастаться и на новом месте. И узкой прибрежной, более возвышенной благодаря речному наносу, полосы, которую обжили переселенцы, уже тоже не стало хватать. Не хватало места для живых, не говоря уже о покойниках. Их ещё из старого поселения вывозили хоронить на ближайшие Аксайские бугры и, в частности, на место, где впоследствии была дача Сулиных, а потом сад Черкасовых.

      Копая век спустя по голым Аксайским буграм лунки под различные посадки, потомки бессергеневцев часто натыкались на истлевшие гробы, черепа и кости. В страхе крестясь, они спешили скорее зарыть обратно прах своих предков и  никаких посадок на этом месте уже не производили.

       Ежегодные разливы, закономерно и размеренно повторяющиеся из года в год, всё теснили и теснили станичников и в конце концов поставили их перед необходимостью переселения на более высокие  места, не затапливаемые никакими водами в течение круглого года.

      Если раньше казаки вынуждены были селиться по берегам рек в разных зарослях в целях маскировки своих жилищ от набегов полудиких татар-нагайцев, которые делали эти набеги из  предгорий Кавказа, то теперь надобность в такой маскировке отпала. Государство Российское, при прямом участии казаков, расширялось и крепло. Неспокойные окраинные кочевники постепенно покорялись России и приручались. Последний их набег на землю Войска Донского был 15 августа 1738 года. В этот день  ими была дотла сожжена станица Быстрянская на реке Быстрой, впадающей в Северский Донец. Всё взрослое население станицы, а так же старики, старухи и дети были истреблены, а молодежь угнана в рабство. Это была последняя скорбь Тихого Дона. 

      Выбор бессергеневцев пал на Аксайские бугры, в четырех верстах от Дона, при разделении Аксая на два рукава – сам Аксай и Варгунку. И станица была перенесена сюда в середине восемнадцатого столетия. Со станицей перекочевала и деревянная церковь. Если верить преданию, церковь эта имеет своё историческое прошлое, связанное с победами русского оружия  над иностранными посягателями     на исконно русские земли. 

      Проплывая по Дону в июне 1696 года со своим флотом под Азов, Пётр Великий сделал привал в Бессергеневском городище, когда оно ещё было  на левом берегу Дона. С почестями, колокольным звоном и торжественным молебном о даровании русскому оружию победы встретили царя бессергеневцы в местной, сплетённой из тальника и обмазанной  глиною бедной церквушке. Царь поразился её убожеству и, якобы, тут же дал обещание  подарить станице в случае победы над турками и взятия Азова самую лучшую деревянную православную церковь из освобождённого города.

      Нужно сказать, что со времени княжения Великого Киевского князя Владимира Святославовича Азов почти постоянно, до 1471 года, находился под властью русских князей. Этим и объясняется большое наличие в городе православных церквей, сохранившихся благодаря благородной особенности турок – их веротерпимости.

      Когда в июле 1696 года Азов был взят, царь обещание своё выполнил. Пожертвованная бессергеневцам церковь святой Троицы была разобрана, перевезена в городище и здесь собрана вновь. Затем её перенесли на бугры. Надо полагать, что эта небольшая, деревянная, из крепкого мореного дуба церквушка не могла долго удовлетворять религиозные нужды увеличивающегося с каждым годом населения станицы, и в  шестидесятых годах  девятнадцатого столетия бессергеневцы  стали строить себе новую, каменную, которая, по некоторым данным, и была закончена в 1879 году. Деревянную же, азовскую, станица подарила своему хутору Ягодинке, что под Шахтами. Церковь эта стоит там до сих пор.

      По зажиточности станица Бессергеневская относилась к разряду средних станиц Дона, хотя и обладала огромным количеством земли.

      Генеральным размежеванием по указу Екатерины Второй в 1793 году станица была наделена пятьюдесятью тысячами десятин всей удобной и неудобной земли и водных угодий из четырнадцати  с половиною миллионов десятин, нарезанных этим размежеванием для всей земли Войска Донского на 140 станиц войска. Сюда входили   распашная земля, толока, плавни Дона и его протоки с камышами, вербами, озёрами и музгами, а также и сам Дон. Эти пятьдесят тысяч десятин бессергеневской земли, называвшиеся станичным юртом, формой прямоугольника, около восьмидесяти вёрст длиной и до восьми вёрст шириной тянулись с северо-запада, начиная от угольных копей известного донского углепромышленника Парамонова от хутора Сидорово-Кадамовского по направлению на юго-восток и, пересекаясь посредине с Доном, заканчивались в задонских степях хутором Верхне-Солёным.
                                                       ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

                                                       ГЛАВА ПЕРВАЯ

                                                                               На старости я сызнова живу,                     

                                                                               Минувшее проходит предо мною. 

                                                                                                                  А.С. Пушкин
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      Я просыпаюсь от монотонного шёпота:

      - Господи, владыка живота моего, дух праздности…

      Это молится моя бабушка, которая говеет, и перед тем, как идти в церковь, подолгу простаивает на коленях перед иконами дома. Она часто кладет поклоны, а потом, припав к полу лбом, просит:

      - Боже великий и многомилостивый! Прости грехи мои тяжкие!

      В курене у нас полно икон, почти в каждом углу, и перед ними  неугасимо горят лампадки. Пахнет гарью деревянного масла, ладаном, воском и ещё чем-то церковным.

      Я лежу с закрытыми глазами  и мне хочется знать, какие же  у бабушки могут быть грехи, если она так усердно просит Бога, чтобы он ей простил. Ведь бабушка в моём представлении – олицетворение если не кротости (от неё я часто получаю подзатыльники), то святости безусловно. Она очень религиозна и не пропускает ни одной церковной службы, даже если они бывают по каким-либо причинам и в будние дни, не говоря уже о воскресеньях и иных праздниках. Говеет она два раза в году – в Великий пост, как вот сейчас, это уже непременно, и в спасовку, в августе. Её очень часто посещают целые сонмы каких-то нищих и монашек. В курене тогда происходят с их участием целые моления с зажжёнными свечами и песнопениями.

      «Мало им места в церкви, что ли?» – неприязненно думаю я тогда, так как к этим молениям, помимо отца с матерью, привлекаюсь и я. Меня заставляют простаивать с взрослыми все эти скучные мистерии и бухаться об пол вместе со всей этой кликушествующей братией. А попробуй, откажись! Вон на пристенке висит широкий и толстый дедов ремень.

      Но бабушка этими посещениями «божьих людей» не довольствуется. Её мечта – пойти к святым местам, побывать в Иерусалиме, поклониться гробу Господню.

     Посещает бабушку раза два в год какой-то монах. Его зовут отец Фёдор, громадного роста, ещё не старый мужчина. Одет он всегда, и летом и зимой, в чёрный и длинный по самые пятки засаленный кафтан, который подпоясан широким чёрным кушаком. На длинных, спутанных, наверное, никогда не чёсанных и грязных патлах отца Фёдора - остроконечная, чёрного сукна скуфейка. В руках - длинный кипарисовый посох и железная кружка. За спиной отца Фёдора - котомка, на боку - грязная холщовая сумка и закопчённый до чёрного глянца жестяной чайник. У отца Фёдора роскошная и такая же грязная, как и волосы, чёрная борода.

      Я люблю слушать отца Фёдора. Люблю его рассказы о его необыкновенных странствиях по дальним странам. Но сидеть возле него очень неприятно – от него постоянно чем-то воняет.

      Поёт отец Фёдор густым басом. Но поёт он не молитвы, которые я обычно слышу в церкви и которых знаю наизусть уже много, а какие-то особые, неприятно режущие слух духовные песни, например:        


                                                      Гора Афон, гора святая,  

                                                      Не знаю  я твоих красот.

      Ему подпевает бабушка и иже с нею, а мне от такого пения просто хочется бежать. Но попробуй, убеги!

«Значит, с этой стороны у бабки нет и не может быть никаких грехов», - продолжаю думать я.

Бабушка ещё поучает, что курить, ругаться и так просто, а особенно матерно, пить вино, не почитать отца и старших, лениться ходить в церковь, не молиться Богу, воровать, не соблюдать постов и говорить неправду – страшный, престрашный грех, что достаточно совершить один из этих тяжких грехов и не суметь его во время отмолить у Боженьки – ад и вечное кипение в смоле обеспечены.

Но я ведь отлично знаю, что в отношении церкви и Бога бабка – сама святость, в остальном же – сплошная добродетель. О курении  и говорить нечего – кто же из баб курит? Или взять воровство. Да об этом даже смешно и думать. А то, что бабушка каждую весну ежедневно собирает в свою кошёлку яйца в своей дерезе от чужих соседских кур, которые тут несутся украдкой от своих хозяев, за грех не считается. Не будет же она опознавать хозяев этих кур и разносить яйца по дворам. И на самих яйцах-то ведь не написано, чья их снесла курица – наша или соседская.

      Скоромное по постным дням? Да бабушка скорее согласится умереть, чем взять в рот хотя бы каплю молока в среду или пятницу, не говоря уже о больших постах.

      Матери у бабушки нет – она умерла давно, а отец жив. Он очень старый. Живет в соседней станице Заплавской – бабушка уроженка этой станицы. Дед часто приходит к нам в гости, и бабушка не знает, на что его посадить и чем угостить. Похож дедушка на Бога Саваофа, что нарисован на потолке главного купола нашей церкви. Но за такое сравнение мне один раз крепко попало. Как-то, стоя в церкви и разглядывая нарисованных на стенах и на каменных столбах-опорах длинных и строгих святых в длинных одеждах, с книгами или ещё с чем-либо в руках и с какими-то обручами вокруг голов, я задрал голову кверху и увидел на потолке своего заплавского деда. Пораженный, я толкнул своего друга Егорку в бок и громко  крикнул:

     - Смотри, Егорка, - дедушка  Иван   Николаевич!

     Кое-кто из стоявших сзади взрослых рассмеялся, а один дед пребольно рванул меня за ухо и пообещал бабке донести за баловство в Божьем храме. Дед свою угрозу выполнил. Придя из церкви, бабушка крепко меня отчитала и не поскупилась на подзатыльник.

     Наказывает меня бабушка частенько. Мне влетает поминутно и всё за нарушение канонов против Боженьки. Причем, помимо наказания за эти нарушения в виде шлепков, бабушка ещё и ругается – «лихоманка», «чума» и другими словами, хотя на каждом шагу   и поучает меня, что ругаться – грех.

     Но не может же быть, чтобы бабка отмаливала у Бога свою ругню. Ведь в конце концов этой своей ругнёй она защищает его же, Боженькины, интересы. И он ведь должен же всё это учесть. Нет – и с этой стороны у бабки должно быть благополучно. Так в чём же дело? Почему она так слёзно просит Бога, чтобы он простил ей все её грехи?                

      Может быть?… Так нет – бабушка давным-давно вдова, и ей сейчас под пятьдесят. Дедушка мой, бабушкин муж, умер давно – лет тому двадцать пять. А я один раз подслушал нечаянно  разговор  моей тетки, отцовой сестры, с моей матерью. Что-то   рассказывая друг другу шёпотом, тётка, смеясь, обронила: «Согрешила с мужем». Значит, грешить  можно только с мужем, а ведь у бабушки-то его нет.

     Что такое муж и жена я уже знал. На этот счёт нас – меня и моих друзей Егорку Фролова и Илюшку Морозова – поучали старшие от нас на три года, но тоже наши приятели – Пашка Зимин и Серёжка Кошелев. И надо признаться – грамота эта усваивалась нами удивительно успешно.

      «Так почему же всё-таки она так усердно молится? Ведь не может быть, чтобы так, просто», - недоумевал я, хотя тоже верю в Бога и стараюсь его не гневить, чтобы не попасть в ад и не жариться там вечность на раскалённых сковородках или кипеть в смоле. Так, может быть, я верую только из-за страха? Ведь я, откровенно говоря, боюсь этого так похожего на моего прадедушку  Ивана наружностью, но так не похожего характером, Бога, который, по словам бабушки,  жестоко расправляется с человеком только за то, что тот кое-когда поленился пойти в церковь, или украл у бабки  пирожок, или съел в Великий пост украдкой от всех малюсенький кусочек сала. 

      Нет – не верю я в это! Не может быть, чтобы этот, так сильно похожий на прадедушку Боженька был таким злым и так жестоко наказывал за такие пустяки. Ведь будучи таким, как я, он ведь наверное же сам воровал у своей бабушки и пышки, и пирожки.

      А, впрочем, у меня ещё есть   шанс попасть на верхнюю часть картины в церкви, где сидят праведники на облаках, в райских садах,  за роскошными столами, в богатых одеждах. Вот вырасту таким большим, как бабушка, и тогда отмолю все эти свои маленькие грехи.

      А вот церковь!… Да-а… Тут уж стоит призадуматься. Это уж наверняка неотмолимый грех. При всей моей набожности   я не очень-то охотно хожу на службы. Хотя я многое понимаю из того, что там читает батюшка и что поют на клиросе деды и бабки, мне не нравится, что каждый праздник – всё одно и то же.

      Ласками и угрозами, шлепками и за копейку бабушка гонит меня в церковь если не каждый день, то в воскресенье обязательно, а в годовые и престольные дни – тем более. Особенно мне не хочется подниматься зимою затемно, к заутрене, когда на дворе такой холодище, когда в церкви все стены и все то, что нарисовано на них, покрыто ледяной изморозью. Б-р-р-р-р! А в курене так тепло и так хочется спать.

      Один раз я попробовал схитрить и притворился больным. Я кряхтел, охал, жаловался на  горло и голову – так научил меня Пашка Зимин. Все встревожились и тоже заохали, забегали. Не пошли в церковь не только отец, но и бабушка. Они сидели возле меня и прикладывали к голове уксусные компрессы и чем-то мазали в горле. 

      Но ведь больному полагается лежать, беспрестанно просить пить, стонать и отказываться от всякой еды. А разве я мог пить воду, когда её мне совсем не хотелось? А можно ли было равнодушно вдыхать  ароматы кухни, когда мать, которая с благословения бабушки к заутрени почти никогда не ходила, а занималась праздничной стряпнёй, жарила, пекла и варила всякие вкусные вещи? И вот, когда приложив мне очередной компресс и смазав горло, бабушка пошла в зал отмаливать перед домашними иконами свой сегодняшний грех – пропуск заутрени, а отец пошёл  задавать скоту утренний корм, обман мой был открыт сразу же. Меня поймала за руку мать, когда я запустил  её в пирожки с виноградной начинкой. Поднялся шум, и за такие дела, если они повторятся, мне пообещали порку. Сейчас же все радовались тому, что это был только обман, а не хворь. Отец даже смеялся и бил в ладоши, за что мать ему пригрозила скалкой :

      - Балуй, балуй!                     

      Я ещё не учусь, так как мне нет ещё восьми лет  и в школу я пойду только будущей осенью. Но я считаю себя взрослым и казаком, и мне стыдно становиться с бабушкой на женской половине церкви. Войдя  в притвор, я ускользаю от бабки и пролезаю вперед туда, где под надзором учителя становятся ученики. Бабушка против этого не возражает – ей лишь бы я был в церкви. Здесь не так строго, как около бабок, и не так скучно. Можно  тихонько и побаловаться – ткнуть впереди стоящего в спину   или дёрнуть за волосы и,  моментально отвернувшись, смотреть с самым невинным видом совершенно в другую сторону. Тут же можно произвести и какую-нибудь выгодную коммерческую операцию – купить или продать айданчики или киски (бараньи кости), обменяться игрушками, поспорить, у кого быстрее кони или драчливей волы.
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     -  И ныне, и присно, и  во веки веков. Аминь! – уже громко заканчивает свои молитвы бабушка, и я возвращаюсь к действительности. Быстро вскакиваю с сундука, служащего мне вместо кровати, схватываю за рукав свою шубейку-одеяло и так же быстро выскакиваю во двор, зная по опыту, что пока бабка будет одеваться в церковь, для меня начнутся самые неприятные процедуры. Сначала умывание, а потом, где наизусть, а где под её диктовку, чтение молитв  «Богородице», «Отче наш», «Верую».

       - Ты  куда, лихоманка твоей матери? – гонится за мной бабушка. - Вернись! Слышишь?… Вернись сейчас же!  Умой хоть харю да лоб перекрести!

       Но я уже  во дворе и радуюсь, что гоняться за мной  бабушке некогда. Ей нужно спешить скорее туда, откуда уже несколько минут доносится унылый великопостный звон в малый колокол.

      Одеваясь, бабушка всё время ругается. Ругает моего отца за то, что он «его», то есть меня, распустил, что у людей дети как дети, а этот растёт какой-то разбойник. Ругает мою мать за то же и, ругаясь, наконец, уходит. А я из своего укрытия провожаю её глазами и, когда  уже не остаётся никакого сомнения в том, что она не вернется, вылезаю из своего убежища. Теперь я свободно могу заняться кое-какими своими маленькими делами.

       Мне хочется незамеченным отцом и матерью пробраться через сад к речке Варгунке, а в саду сейчас они, то есть отец с матерью. Они спасают от затопления полой водой нижние кусты винограда, вырывая лозы из земли, куда они закапываются на зиму, и временно вешают их на сохи, опоры для лоз. Утро пасмурное. Дует продроглый низовой западный ветер. На север с печальным курлыканьем тянутся бесконечными треугольниками казарки и журавли. А по Варгунке, которая уже почти выходит из берегов и грозит вот-вот  затопить нижнюю часть сада, сталкиваясь друг с другом, дробясь, налезая друг на друга, плывут большие и малые, чистые и грязные, с кучами сора и без него, со следами   унавоженных зимних дорог, льдины. Недалёкий наш сосед дед Пискарь в больших, по самый пах, рыбачьих сапогах, молодо мечется по берегу Варгунки против нашего сада, отталкивая длинным шестом крыги от своих вентерей (рыболовная снасть).

      Он первый в станице специалист по ловле вентерями щук и язей на взломе льда. И в этом деле с ним никто из станичных рыбаков тягаться не может. Все выжидают, пока вода выйдет из берегов и разольётся необъятным озером по займищу. И только тогда  они ринутся на лодках по разливу с теми же вентерями на сул, чебаков (судак, лещ) и сазанов. К этой категории рыбаков относится и мой отец.  

      Я люблю это время года, когда от весенних полых вод  разливаются по своим поймам Дон и его рукава. Когда месяца на три займище превращается в громадное море с кое-где  торчащими из воды макушками верб и тополей. Когда придонские, недалёкие от нашей станицы Бессергеневской станицы Багаевская, Маныческая, Старочеркасская, хутор Арпачин и другие, ловят в своих погребах и чуланах прямо руками пудовых севрюг и сазанов, не говоря уже о мелочи. Когда буксирные пароходы, минуя летние, теперь затопленные изгибы Дона, буксируют свои баржи напрямик, через те места, где летом станичники косят траву, пасут скот, ловят в озёрах и лиманах сетками и сапетками рыбу, сажают картофель, капусту и другие овощи, заготавливают камыш, чакан, полынь, собирают ежевику.

       Перед этим величественным явлением природы я восторгался с тех детских лет, как только начал себя помнить. А помнить я начал с двухлетнего возраста, и с тех пор в моей памяти запечатлелись, как обрывки сна, некоторые случаи из нашей семейной жизни и жизни станицы.
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      Мне два года. В нашем курене очень много народа. Все что-то кричат, машут руками, подпрыгивают, кружатся. Пиликает гармошка. Между дядями и тётями - какой-то маленький человечек из взрослых, с размалёванной красной краской рожицей и в остроконечном бумажном колпаке на голове. С верхушки этого колпака свисают кисти из чакана. Человечек этот, обняв за талии двух смеющихся тётей, пытается плясать с ними, взобравшись на лавку. Но что-то у них не получается, и они кучей валятся с лавки на пол. На них нарочно падают другие. Громкий хохот. Что-то падает со стола на пол. Снова громкий хохот. Я пугаюсь и начинаю реветь. Человечек лезет ко мне и хочет поцеловать, но я соскальзываю с  рук матери, в страхе прячусь в складках её юбки и продолжаю реветь. Мать и все успокаивают меня и смеются. Потом кто-то дает мне что-то необыкновенно сладкое и вкусное, и я успокаиваюсь. Много ещё страшных, намалёванных рож.

      И ещё. Около сарая стоит впряженная в водовозку без бочки маленькая лошадка. В водовозку с криком, гиком и смехом те же намалёванные дяди и тёти сажают этого маленького дядю, выводят упряжку с пассажиром за ворота и выпускают конька из рук. Почуяв свободу, лошадка карьером устремляется по улице в направлении водопоя к речке Варгунке. За ней с шумом, криком, свистом и хохотом бегут все. Дальше всё застилается как бы туманом.

      Когда я подрос и напомнил эту картину старшим, мне рассказали, что это было в дни, когда выдавали замуж мою родную тётку Марину, которую я теперь называю «нянька». Что это был третий день свадьбы – «похмелье». В этот день все участники свадебной гулянки, за исключением «молодых», их родителей да почтенных стариков со старухами, наряжаются по обычаю в разное тряпьё, малюются красками. Всё это делается для потехи и развлечения не только сватов, но и многочисленных зевак, глазеющих на пьяную свадебную компанию.

      Маленький человечек этот был нашим соседом по улице, а нашим сватам какой-то родственник – Назар Иванович Сапожников, действительно небольшого роста казак. Особенностью Назара Ивановича было то, что он обладал даром молчаливого юмора и доводил своими молчаливыми выходками людей до  неистового хохота даже в обычное время. Сейчас же, одетый под клоуна, он был центром внимания свадьбы все дни. Но, не довольствуясь этим, нашлись шутники из гостей, которые решили  пошутить над самим дядей Назаром. 

      У нас был небольшого роста, одногодок мне, конёк киргизской породы по кличке Игошка. Он был нахальным попрошайкой и своим частым «иго-го» постоянно  что-нибудь выпрашивал у хозяев. Накануне похмелья его нарочно не поили целые сутки. А на похмелье запрягли в старую, на расхлябанных колесах, отслужившую свою службу водовозку, усадили на него Назара Ивановича, вывели упряжку за ворота и пустили её в направлении водопоя, дорогу к которому Игошка знал отлично. И так как бедная лошадка очень хотела пить, она помчалась к благословенной, живительной влаге во всю свою жеребячью, подгоняемую мучительной, нестерпимой жаждой прыть. Вся пьяная и непьяная публика, хохоча и увлекая за собой праздных ротозеев и случайных прохожих, понеслась следом.

      Ухватившись за боковые крепления водовозки и продолжая кривляться, Назар Иванович трясся на этой   музейной современнице Ильи-пророка, как в лихорадке.  Но потом он сообразил, что смешной этот номер  может обернуться для него плачевно, так как  на пути лежала глубокая балка. Идя на водопой через эту балку, скот выправлял свой путь к воде крутыми тропами. То же самое сделает и мучимый жаждой Игошка и, конечно, вывалит Назара  под самую кручу. И хотя балка и засыпается станичниками из года в год всяким  мягким мусором, свалиться с этой кручи  и пойти кувырком саженей на двадцать, к самой Варгунке – удовольствие не из приятных. Поэтому, хоть и выпивши был Назар Иванович, но моментально сообразил, что нужно делать. Он просто заблаговременно вывалился из водовозки на кучу сора у самой кромки балки. А тем временем Игошка, теряя по кочкам косогора колёса и другие ветхие детали колесницы, мчался под бугор к водопою с одной оглоблей.
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     И опять, как во сне, крики песен, смех, беспорядочный гул голосов, звуки гармошки. Какая-то все время мило улыбающаяся, красивая молодая тётя в белом подвенечном платье. Неразлучно с ней тоже все время улыбающийся молодой дядя в синей рубашке и синих шароварах с лампасами. Они или стоят у печки  и под крики гостей «горько» целуются друг с другом на виду у всех или лазают   среди всей   этой весёлой публики и целуются уже с каждым.

      Это происходит уже не в нашем курене, а в каком-то чужом большом зале. Туда меня не  пускают  под страхом « а то задавят», и я всё это наблюдаю из передней, стоя на большой и широкой лавке. Со мной тут ещё две незнакомые девчонки. Одна старше меня, а вторая такая, как я. Здесь, в этой комнате, в углу стоит  большой, накрытый клеёнкой стол. На нём чайники с вином и большие и маленькие бутылки с водой. 

      Вино я знаю, оно похоже на чай или совсем красное. Мне больше всего любопытно, что это за вода такая в бутылках с бумажными наклейками, на которых что-то написано, а что – я не знаю, так как читать ещё не умею. И почему эту воду так осторожно разливают по рюмкам, когда её полно и в Варгунке, и в Аксае, и в колодезях? А в  Дону сколько? Ведь её, нисколько не жалея и не экономя, пьют все люди и кружками, и прямо из вёдер. А коровы, быки, кони, свиньи с курами? Больше того, летом в этой воде каждый день купаются люди и, забредя в неё по самый живот, в дневную жару спасается скот. Так чего же ради её жалеют тут, на свадьбе, наливая даже не в стаканы,  а в маленькие рюмки?  «А-а-а! Это, наверное, святая вода», - делаю я окончательный вывод.

       И что это действительно вода, святая или простая, но вода, мне подтвердила старшая из девчонок. Глядя на бутылочную бумажную наклейку, она сначала что-то про себя прошептала, а потом наслюнявила палец и стёрла одну букву.                                                               

- Смотри сюда и читай – вод..а!                              

Но я букв еще не знаю и краснею, как вон то, недопитое вино в стакане. Вообще-то я стесняюсь 

этих назойливых девчонок, которые неотступно при мне всё время. Я не знаю, как вести себя в их обществе и о чём с ними говорить.                                                    

       А отец с чужим дядей продолжают носить эту таинственную воду гостям в комнаты. Но спросить у него, что это у него в рюмках, мне почему-то стыдно. Вот если бы попробовать самому. Но я тотчас же гоню эту мысль от себя, так как знаю, что если это окажется вином, то навлеку на себя гнев Боженьки. Ведь мне всё время  и мать, и бабушка твердят, что пить маленьким вино – тяжкий грех. Когда же однажды, не заметив отца, я попробовал пригубить без его разрешения из стакана красного вина, он больно накрутил мне уши.       

- Рано, рано начинаешь, сынок! 

Этого я и сейчас боюсь. Только станешь пробовать, а он – за уши.

« Нет, попробовать всё же нужно!» – и я с вожделением смотрю на одну совсем не тронутую рюмку.  

     Стоит только немного подойти поближе, немного приподняться на цыпочки, нагнуться над рюмкой и, даже не притрагиваясь к ней, хлебнуть. Хлебнуть только одну капельку, чуть-чуть. Наконец, искушение берёт верх. С опаской оглядываясь, я подхожу к столу, ещё раз оглядываюсь, не следит ли кто за мной из взрослых. Девчонок я не боюсь, наоборот – бравирую.  Они, разгадав мои намерения, с жадным любопытством ждут, что же будет дальше. А я быстро наклоняюсь над маленькой рюмкой и так же быстро отхлёбываю глоток вожделённой воды. И эта толика мгновенно обжигает, как огнём, и губы, и во рту. Загорелось и внутри. Я закашлялся, поперхнулся, глаза стали полны слёз. Девчонки прыснули, и в это время кто-то пребольно потянул меня за ухо.

      - Ах ты, паршивец! Так вот чем ты тут занимаешься! А ну – марш отсюда в печку (летнюю хату, стряпку)!

      И отец – это был он – даёт мне крепкую оплеуху. Но мне не так больно, как стыдно. Стыдно вот перед этими двумя противными  девчонками, которые, отскочив к стене и уткнув личики в ладони, хохоча наблюдали за расправой над маленьким пьяницей. Обиженный до слёз, хотя плакать при девчонках мне стыдно, я повинуюсь и ухожу в стряпку. Девчонки увязываются за мной и, увидев мою бабушку, с ходу докладывают ей, как я пил водку и как дядя Тарас – мой отец – меня за это поколотил и прогнал сюда. 

- Вот ишшо я ему добавлю, пьянице! – беззлобно  ругается бабушка и приглашает:

- Сядьте, хоть потрескайте чего-нибудь! Ведь это же беда - целый Божий день не жрамши!

      Она отдаёт распоряжение накормить нас, а сама что-то несёт туда, в курень, откуда даже сюда доносится пьяный гвалт, гармошка и топот каблуков. 

      Бабушка тут за главную стряпуху и в то же время – родная сестра жениху. А отец дружковал за своим дядей, сыном дедушки Ивана Николаевича. Этот дядя был лет на пять моложе своего племянника. 

      Одна из тётей – помощница бабушки, мать одной из девчонок, сажает нас троих за стол, на котором  в тарелках, мисках и так, безо всего,  навалена масса  всяких вкусных объедков от свадебного стола, и нам разрешается есть всё, что только на нас смотрит. Есть мне совершенно не хочется. «Целый день не жрамши», - передразниваю я про себя бабушку. Как бы не так! Тут уж она или хитрит, или проглядела. Ведь я же  не всё время тёрся  около  такой оказавшейся противной воды. Околачивался я и в стряпке около тарелок с объедками колбасы. Если бы так каждый день!

      В духоте стряпки я совсем разомлеваю, и мне хочется только спать и спать. Девчонкам, по-видимому, тоже. Наевшись, мы все трое вповалку ложимся на приготовленное нам место на большой деревянной кровати, и я моментально проваливаюсь в какую-то приятную, тёплую и мягкую ямку.
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      Сухое, ясное  июльское утро. Застилая бурой мглою далёкие горизонты, дует сильный восточный суховей. Я и мой друг Пашка Зимин, который старше меня года на три, бежим к дедам Пашки по матери по какому-то поручению его бабушки. Перебежав церковную площадь, мы заметили, как редкие прохожие почему-то останавливаются и смотрят вдаль, на восточную окраину станицы. Остановились и мы и стали тоже смотреть. А там, из-за крыш домов и верхушек акаций, показалось ещё небольшое, похожее на грозовую тучу, зловещее, черное облако дыма.                                            

- Пожар! Пожар! – крикнул кто-то громким отчаянным голосом и побежал к церкви. Но оттуда,

словно услышав этот страшный крик, уже звонили часто, часто, тревожно и призывно в малый, часовой, колокол.  «Бум! Бум! Бум! Бум!!!». А потом, когда малый колокол умолк, зазвонил большой, трёхсотпудовый.  «Бом! Бом! Бом! Бом!». Сомнения никакого – на восточной окраине станицы возник пожар, и мы с Пашкой, изменив заданный бабкой Анной маршрут, бежим туда, куда побежали все.                                                                                                   

      Стоит страдная пора – косовица хлебов, и трудоспособный народ почти весь в степи. Дома старики да станичная власть, станичная интеллигенция да вот такие, как мы с Пашкой.

      А небольшая сначала туча дыма, гонимая суховеем, уже переросла в длинный черный хвост, который застилает собой, как громадной завесой, половину восточной части станицы. Станичный торговец Шмелёв поспешно закрывает сам лично в своей лавке ставни и двери. Возле него толпятся растерянные приказчики.                                                      

       На месте пожара уже масса людей. Многие прискакали на лошадях из степи. Скачут верхом и мчатся на бричках ещё и ещё. Прискакала местная пожарная команда. Горит целый квартал куреней, сараев, амбаров, базов. Несколько человек качают ручной пожарный насос. Сильная струя воды с шумом вырывается из-под большого пальца пожарного, который управляет брандспойтом, направляется на бушующее пламя и на секунды сбивает его. Но, на мгновение утихнув, огонь ещё с большей жадностью быстро перекидывается на соседние камышовые и соломенные крыши. Летят черные, дымящиеся головёшки. К месту пожара и обратно к Аксаю и Варгунке мечутся с вёдрами бабы, туда и обратно носятся водовозки. Но снабжать насос водою они не успевают – пожар на горе, а вода далеко внизу. Огромные клубы дыма застлали уже полнеба, и сквозь них, как через закопчённое стекло, виден тёмно-красный, без сияния, диск солнца.

      Нам одновременно и страшно, и весело, и мы бежим домой, чтобы сообщить новость о пожаре. На улицах паника. Из куреней и хат выносятся и складываются на середине улиц узлы, сундуки, иконы, с чем-то мешки, перины, подушки, зеркала, столы, стулья. Вытаскиваются из погребов кадки, выгоняются из дворов куры, телята, свиньи. А на колокольне жутко и не переставая звонят колокола: «Бум! Бум! Бум!…Бом! Бом! Бом!…»

       Навстречу нам с неумолкаемым звоном сигнального колокола промчалась Новочеркасская городская пожарная команда. В конных упряжках бочки, насосы, лестницы, багры. Всё это облеплено пожарными в брезентовых куртках и штанах и в сияющих медных касках.

       Дома истеричным голосом причитает бабушка. Во дворе, привязанный поводом к дрогам, стоит в хомуте строевой конь отца – Васька. Он весь в мыле. Васька свободно ходит в хомуте, на нём бабушка сегодня рано утром ездила в город на базар. Возвращаясь и увидев с Новочеркасской горы чёрную тучу дыма над станицей, она   мчалась в станицу во весь опор и  чуть не загнала коня.

       У нас на камышовых крышах сараев и конюшни почти вся наша родня из соседней станицы Заплавской. Все поливают крыши водой, предотвращая возникновение пожара от падающих головёшек. То же самое и у всех наших близких и дальних соседей. К колодцу в нашем саду и от колодца обратно беспрерывными вереницами бегают с коромыслами на плечах тётки, так как все водовозки и лошади, включая и уже упряжного четырёхлетку Игошку,  мобилизованы станичным атаманом туда, где ад.                                                                                                 

     Куреню и летней хате опасность от головёшек не угрожает. Курень крыт жестью, а хата – золой и землей. Но всё равно из них вынесено в сад всё. И там, на перине, полулежит с олимпийским спокойствием мой девяностолетний прадед. Он вроде сторожа, но происходящее почти вне его восприятия, так как он глух и от старости порой впадает в детство.

     Мы разочарованы. Оказывается, напрасно мы так старались, бежали, чуть не загорелись, как Васька. Про пожар тут знают больше, чем мы. Тем не менее, заикаясь от небывалого впечатления, мы стараемся всё нами виденное кому-то рассказать, перебивая друг друга. Но на нас никто не обращает внимания и только цыкают, чтобы мы не путались под ногами. Обиженные таким равнодушием к нашей потрясающей осведомленности, мы хватаем по куску хлеба и мчимся обратно, к самому интересному. Нас никто не задерживает – не до нас.

      А пожар уже перекинулся почти на всю ширину нагорной части станицы и, подгоняемый не утихающим полуденным суховеем, безжалостно пожирал на своём  пути всё, тесня жалких в своей беспомощности борющихся с ним людей. Всюду крик, перебранка, плач детей, причитания их матерей, шипение безуспешно заливаемого пламени, зловещие тучи чёрного дыма, бегающие с вёдрами люди, скачущие водовозки, не прекращающийся ни на минуту набат. Везде на целых ещё крышах маячат, как и у нас, люди с вёдрами и вениками. Повсюду на улицах под присмотром древних стариков и старух кучи домашнего скарба.                           

     Из соседних станиц прибыли на помощь еще несколько пожарных команд. Прибыла какая-то воинская часть, и вооружённые шашками дяди теснят всех, кто без дела напирает на насосы и мешает работе пожарным. Кто-то кричит:

- К попу надо! К попу – поднимать иконы!!!                        

     Мы пугаемся, и вдруг Пашка вспоминает про утреннее задание бабки. Он толкает меня в бок, и мы мчимся к его родне. Дед его по матери живёт почти у самого Аксая, ветер отклонился от этого района вправо, и пожар здесь уже не грозит.

       Мы скорее бежим обратно. Ветер как будто бы стал слабее, и станица сейчас в сплошной пелене дыма. Дышать тяжело. Улицы сплошь покрыты пеплом и головёшками. И ни на секунду не умолкает набат. На церковной площади, лицом к надвигающейся стихии,  в полном облачении стоит отец Гавриил с крестом в руках. Народ держит вынесенные из церкви иконы и хоругви. Дрожащим старческим голосом, выставив вперёд крест, батюшка читает молитвы, а пожар уже приближается к церковной площади. Но так как площадь всё же большая, постройки вокруг неё большей частью каменные, крытые жестью или тёсом – тут живут  в большинстве зажиточные станичники, - сама церковь  тоже каменная с железной крышею, и, на счастье, утихает ветер,  опасность церкви не грозит. Так и получилось. Дойдя до церковной площади и не найдя тут себе пищи, пожар стал утихать, вылизав начисто около двухсот дворов, то есть почти одну треть станицы. Наш район остался цел.

     Вечером, на закате солнца, я пошёл с матерью к дяде Алёше, брату матери. Он живёт в центре станицы, за церковью. Весь его дом выгорел дотла. От деревянного куреня и такой же хаты остались одни закопчённые каменные фундаменты да ставшие непомерно высокими печные трубы. Всё во дворе дымилось – остатки сараев, амбара, пеньки столбов от сгоревшего деревянного забора. На месте амбара дотлевала куча прошлогоднего зерна – пшеницы. Сбившись в кучу у двора, нахохлившись, сиротливо сидели куры. Не находя привычного загона и чувствуя страшную беду человека, жутко ревели пришедшие с луга коровы. Как помешанный, бродил по своему пепелищу дядя Алёша и рылся палкой в золе, что-то из неё вытаскивал и складывал в кучку. Тётка Агафья и бабушка Мария Ильинична с причитаниями таскали во двор с улицы узлы и другой скарб и складывали всё это на расчищенное между бывшим куренём и летней хатой место. Мои двоюродные – десятилетняя сестрёнка Фенька и её восьмилетний братишка Васька – им помогали.

      Поплакав с братом, матерью и невесткой и пригласив мать и детей к себе ночевать, мы пошли к другому брату матери - Луке Павловичу, жившему  от дяди Алёши немного подальше и на другой улице. У них так же, как и везде в этом районе станицы, вместо двора – куча золы, дотлевающее пожарище и сумный рёв скота. Беспечные мои кузины – семилетняя Танька и мой одногодок Нюрка – сидели посреди улицы и играли с подругами в камешки. Сестрёнок этих я вижу редко и боюсь их, как чужих. Погоревав и посочувствовав и здесь, мы пошли домой, но по пути завернули к самой старшей маминой сестре – тётке Наташе Ермаковой. Они живут  у самой церковной площади, и пожар их не коснулся.  У них всё: и курень, и все хозяйские постройки каменные или деревянные, крытые жестью или тёсом, - не по зубам головёшкам. Да они сюда и не долетели. Отгоняемые ветром, они падали далеко вправо.

      Дяди Сёмы и тётки Наташи нет дома. Они тоже пошли соболезновать родственникам и по пути разошлись с нами. У меня здесь тоже есть двоюродные: брат Михаил, старше меня лет на семь, сестрёнки Даша и Настя, двухлетний братишка Сёмка и грудная девочка Клавка. Михаил учится в городе, и я его почти  не знаю, так как он очень редко бывает дома. А этих сестрёнок я не боюсь, так как часто хожу к ним играть. Но сейчас играть уже поздно. Поэтому, посмотрев благосклонно кое-какие их новые, не стоящие мальчишеского внимания игрушки – куклы и их стульчики - я тереблю мать идти домой.                                                                                           

       Ночью я долго не мог уснуть, плакал и спрашивал у бабушки, где и в чём будут жить дяди и тёти, у которых всё погорело, и что будут есть, так как пшеничка их тоже погорела. Намаявшись за этот страшный день, сонная бабка сердито меня успокаивала:

- Спи ты, ради Христа! Угомону на тебя нет! И курени построят, и хлебушка люди добрые дадут, 

 мы дадим и своего намолотят. Слава Богу, хоть сами люди да худобочка их остались целы.

       Это было,  действительно, страшное для станицы стихийное бедствие. Оно оставило о себе долгую и страшную память. Впоследствии все, не только семейные и станичные события, но и все события из жизни народов или какие-то исключительные явления природы  - град, ливни, большие разливы Дона и другое - не называли по годам, а говорили: «Это было в пожар, это было за год (два, три) до пожара, это было года через два-три после пожара». И все знали, что речь идёт о 1901-1908 годах.

      Причина пожара так и осталась невыясненной, так как место его возникновения и всё вокруг  выгорело и скрыло все улики. А прямые виновники, конечно же, не признались. Кто говорил, что пожар произошёл от высыпанной одной неаккуратной хозяйкой ещё тлеющей золы, и называли фамилию этой молодухи. Кто говорил,  что подожгли шалившие  со спичками подобные мне детишки, и называли фамилии этих сорванцов. Во всяком случае, мне с этого дня строго-настрого внушили, чтобы я ни в коем случае не брал в руки спичек, так как станицу спалили вот такие же озорники, которые баловались со спичками и чуть сами не сгорели. И я потом всякий раз трепетал, когда видел у своих старших друзей, Пашки Зимина и Серёжки Кошелева, коробки со спичками. Они уже украдкой покуривали и все принадлежности курева прятали в куче кизяков под сараем у деда Колдуна. Так дразнили нашего соседа напротив – Макара Васильевича Анохина. Он знахарствовал и «заговаривал» какие-то болезни.                                                 
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    Недели через две после пожара, направляясь походным порядком из станицы Константиновской – окружной станицы 1-го Донского округа – в Новочеркасск, к железной дороге, в станицу  пришёл и стал бивуаком за Варгункой, против нашего сада, 26-й Донской казачий полк. Шла война с Японией, и полк шёл на погрузку для следования на Дальний Восток. Место это забелело белыми палатками, как будто бы гигантское стадо гусей вылезло из Варгунки и правильными рядами рассыпалось по всему лугу. А среди них, как гусята среди гусынь, засновали в белых рубашках казаки.

     Господа же офицеры расквартировались по ближайшим к лагерю дворам. К нам стали на квартиру двое. Я был ошеломлён их блестящим видом – серебряными погонами, серебряными поясами и портупеями и ещё какими-то загадочными сумками из чёрной блестящей кожи, висевшими на поясах, откуда тянулись к шее толстые кожаные шнуры. Зеркальные сапоги офицеров и издающие чудесный звон блестящие железки на них приводили меня в священный трепет. И я решил – как вырасту большой, обязательно стану офицером, а пока обязательно надо посмотреть поближе все эти великолепные штуки и раскрыть тайну этих пузатых треугольных сумок.

      С офицерами стали ещё двое простых казаков и с ними шесть лошадей. За день я изучил, что казаки эти были у офицеров вроде прислуги и ухаживали не только за своими конями, но и за офицерскими.                                                       

      Вечером этого же дня, воспользовавшись тем, что квартиранты, приказав своей прислуге  следовать за ними  с простынями и полотенцами, ушли к Варгунке, я позвал к себе Илюшку и осторожно, чтобы не заметила бабушка, прошмыгнул с ним в курень. Офицеры занимали зал, и тут сейчас стояли две странные койки на тонких, буквой «Х», деревяшках. На спинках стульев висели уже виданные нами мундиры  пояса. На столе лежали фуражки. В углу, около печки, стояли шашки с серебряными портупеями и два чемодана. И всё. Но нас интересовало другое – эти таинственные чёрные сумки, которые мы видели на поясах у офицеров. Но их что-то не видно. А посмотреть, что в них, так уж хочется!                                                                        

     Окинув ещё раз зал, мы уже собрались было уходить, как вдруг моё внимание привлёк выглядывавший из-под подушки на одной из коек чёрный пятачок с кольцом, от которого под подушку уходил шнур. Я приподнял подушку и увидел то, что нас интересует. Я задрожал. У меня появилось непреодолимое желание прикоснуться хоть одним пальцем к той вещи, что лежит в сумке. Я понял, что между этой вещью и тем, что валяется в  бабушкином шкафу давным-давно испорченным и негодным, и что отец называет «дедушкиным трофеем», и с которым нам иногда  дозволяется играть в разбойники, есть какая-то связь. И только я подался этому искушению, как вдруг, откуда ни возьмись, неслышно появилась всевидящая и всезнающая бабушка. Я не успел сделать и попытки прошмыгнуть мимо неё в дверь, как она поймала меня за руку. И в то время, когда Илюшка чуть ли не кувырком летел по ступенькам крыльца, бабушка влепила мне как хозяину и зачинщику несколько крепких подзатыльников.    

      - Ах вы, лихоманка вас забери! Да разве же можно баловаться с ливовертом? Это не такой, как наш! Этот стреляет «бах», «бах» и убивает людей! Если вы будете заходить ишшо в зал, я скажу господам офицерам, и они засадят вас в тюгулёвку (тюрьму).

      Она дала мне кныш и проводила в табун за коровами.

      Вечером, лёжа с открытыми глазами, я дождался, пока помолилась и легла бабушка, и полюбопытствовал:                                  

     - Ба-шка! А зачем эти дяди едут на войну?

     -  Заступиться, внучек, за царя-батюшку.

     - А что, разве его кто побил?

     - Да побить-то его никто не побил, а вот напали на иво землю.      

     -  А кто напал? Вот эти японцы, про которых говорят?

     -  Они, они, проклятые! Японцы!                     

     - А как это они напали на его землю? У него что – недалёко от них пай, что ли?

     - У  царя-батюшки нет пая. Весь Дон и вся Россия- это иво пай. Вся земля иво!

     - О-го-го! Вся земля?! А зачем ему, ба-шка, так много земли? Разве он один может столько земли  спахать?                                                                                                                                        

     - Нет! Это так говорят. Куда там ему самому, хоть он и земной Бог, столько спахать?! Он для пахоты раздаёт её нам, казакам, ну и мужикам да ишшо помещикам.

      - А зачем  японцы напали на его землю?

      - Да чтобы царя полонить, а нас всех в работники себе забрать.

      - А какие они, японцы?

      - Не знаю. Гутарят люди, что вот такие, как китайцы. Ты видал китайцев, что красный товар по станице разносят, торгуют? Такие вот, с узкими глазами и чёрными длинными косами?

       - Видал! А зачем это, ба-шка, китайцы всё с косами? Они что – все тёти, что ли?

       - Нет – не все тёти. Но у них все дяди и тёти носят косы. Наверное, мода такая.

       - А что они, ба-шка, тогда с нашим царём будут делать?

       -  Возьмут в плен и изничтожат. Спи!

       - Ба-шка! А далеко живут японцы? Дальше старого города? - так мы называли станицу Старочеркасскую.

 - Дальше! Далеко-далеко, отсюда не видно!

 - Тыщу вёрст?                                                                                                               

- Тыщу, тыщу! Спи!                                                     

      - А как же лошадки – не уморятся они за тыщу вёрст?

      - Нет – не уморятся! Спи ты, ради Христа!

      - А почему?                                                                                   

      - Потому что они не пойдут пешком – их повезут машиной. Видал в городе?

      - А царь с ними поедет?                                                     

      - Нет, не поедет. Спи!

      - А почему?

      - У царя и без войны делов много. За него будут воевать казаки и солдаты, да офицеры с генералами. А царь, гутарят, приедет к нам в Черкасск провожать казаков на Дальний Восток. Вот бы посмотреть!… Ну, хватит, давай спать, а то видишь на дворе какие страсти?

      На дворе гроза. Темнота хаты на мгновение сменяется ярким светом. Немного погодя гремит гром. Бабушка крестится, заставляет креститься и меня  и шепчет:

- Свят, свят, Господь Саваоф! Ох, и вымочит же наших на току!

      Перекрестясь, я умолкаю и лежу с открытыми глазами. Новая вспышка молнии, потом всё погружается в ещё более кромешный  мрак. Мне страшно и чудится, что всемогущий Бог Саваоф, похожий на моего прадеда дедушка с длинной белой бородой, тоже боится грома  и прячется от него сейчас в вишнях в нашем саду. А другой дедушка  - Илья-пророк, с такой же бородой и развивающихся от ветра одеждах - мчится по небу, ничуть не боясь, на огненной, грохочущей, запряжённой тройкой Васек водовозке.

       Прогремев с десяток раз и бросив в окна несколько капель дождя, гроза, постепенно умолкая, прошла стороной. А мне всё не спится.

- Ба-шка, а ба-шка! А какой царь?

- Вот наказание Господне! … Как генерал… В еполетах!

- Как генерал?!

      - Да, да, как генерал!… Вот как Куропаткин! Видал на картинках Куропаткина? … Так вот такой, только старше его, и больше, и выше!… Ну, теперь спи, пожалуйста!

      Но мне не до сна. Бабушка мне сказала что-то не то. Я спросил, чтобы узнать не то, какого с виду царь, а как он живёт, что ест, на чём спит. А этак-то я и сам видел его на календаре. Там он нарисован со своей тётей и четырьмя девчонками – три стоят по бокам, а четвёртую, маленькую, он держит на коленях. И ничуть он не больше, и не старше, и не выше Куропаткина. Наоборот, Куропаткин, видно, старше царя, так как у него и борода больше царской, и заслуг всяких больше, чем у царя. И больше он, и выше царя, и эполеты у него есть, а у царя-то как раз их и нет. У него на плечах такие же погоны, как у наших квартирантов. Нет – тут уж всеведущая бабушка подкачала, ничего она не знает.

      А бабушка тем временем начала похрапывать. Завтра утром она должна встать раньше обычного, так как её и Илюшкину бабку упросили готовить еду для господ офицеров. И не только для тех, что стали на квартиру у нас и Морозовых, но и тем, что расквартированы по соседям.

      Моя и Илюшкина бабки очень чистоплотны и умеют стряпать по-городскому  и по-городскому же подавать на стол. Об этом знал станичный атаман  и при расквартировании штаба полка учёл это чрезвычайно важное для поддержания своего престижа обстоятельство. У нас, как я потом узнал, стоял на квартире командир полка, войсковой старшина Бабкин, с адъютантом полка.
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     Утром я и мои приятели – Пашка, Егорка и Илюшка - собрались у нас под сараем, где у нас  что-то вроде постоянного штаба. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить, как нам незаметно от бабок сбегать за Аксай посмотреть поближе на скачущих с пиками и шашками белых всадников. А после этого наведаться за Варгунку, поглазеть на палатки, послушать вблизи трубу, которая так хорошо, до слёз, играла нынче  на заре.

      Мы уже хотели бежать, как вдруг до нашего обоняния, дразня аппетит, донеслось что-то необыкновенно вкусное. Принюхавшись, мы установили, что запахи шли от нашей стряпки, и я сейчас же отправился на разведку. А через минуту докладывал ребятам, что это бабушка готовит для квартирантов завтрак -  жарит  кур с яйцами на сковородках, а разные пирожки не жарит как обычно для себя, а варит в кастрюле в одном масле. И в подтверждение своих слов я дал каждому по полпончика, которыми меня угостила стряпуха. Пончики были ещё горячими, и с них капало масло. Но это не помешало  нам проглотить их в одно мгновение.  Это ещё более раздразнило наши молодые аппетиты, и мы решили любыми средствами, вплоть до обмана бабки, добыть себе ещё хотя бы по одному на брата этого лакомства.

      Осмелев, мы подвинулись ближе к кухне и, как зачарованные, стали наблюдать, как в большой миске, раздуваясь, как мыльные пузыри, варится тесто, а на лавке в большом решете и на больших блюдах  растут горы аппетитных вещей с мясом, рисом, вареньем, изюмом, творогом и так, безо всего.                                                  

      - Ну, чего вылупились?! А ну, брысь отсюда! – замахнулась на нас бабушка. – Нельзя! Это всё чужое! Вот когда останется, то тогда.           

      Мы тут же все согласились с тем, что если бы бабушка готовила это для себя и из своих продуктов, 

то она, конечно, не поскупилась бы нас угостить до «не хочу» и без нашей просьбы, как это делала всегда, когда пекла пироги. Но сейчас-то она старается для командиров и из командирских припасов.

      Согласиться-то мы согласились, но желание полакомиться пересиливает наше согласие, и мы начинаем вырабатывать план, как всё-таки сделать так, чтобы бабушка ничего не заметила. Руководит всем Пашка. Он старше нас и смекалистей. Наконец, план выработан. Мы разделяемся на две группы. Я остаюсь у кухни, а остальные, делая вид, что уходят совсем, громко приглашают с собой и меня. Но я тоже громко не соглашаюсь. Но это только так, для виду, чтобы обмануть бдительность бабушки и двоих денщиков, что всё утро толкутся во дворе.

      И вот ребята, не переставая меня приглашать, зашли в палисадник, подошли к окну и начали елозить пальцами по стеклу, отчего оно стало издавать неприятный, резкий звук, который услышала бабушка. С воинственным видом, вооружённая чаплей, бабушка ворвалась в комнату - и к окну.

      - Ах вы, разбойники окаянные! Вот я вам сейчас!

      А мне только и нужно было это. Я вскочил в кухню, нахватал в подол рубахи с десяток пирожков, не разбирая, с чем, и кинулся бежать. Но не тут-то было. Я сразу почувствовал за собой погоню. Дядьки, бросив работу, громко хохотали. За мной гналась бабушка. Поняв, что от погони мне не уйти, я выбросил содержимое подола на землю и моментально забрался на верхушку тютины, отделавшись только одной штаниной, которая очутилась в руках у бабушки.

       - Бог тебя накажет, нечистого духа! Будешь ты на том свете вместо пирожков горячие сковородки лизать!… Господи! Да что же это за дитё такое?!… Ну, погоди! Спишу тебе всю задницу хворостиной, да ишшо приедут отец с матерью – всё расскажу им. Они с тебя шкуру спустят!… Ведь это же беда, а не ребёнок! – бушевала бабушка.     

А в это время великолепной бабушкиной стряпнёй для господ офицеров угощались старый Волчок 

и, несмотря на его грозное рычание, нахальные куры, таскавшие куски из-под самого носа собаки.

      Между тем, приятели мои, находясь на приличном расстоянии от осады, подавали мне знаки, чтобы я слезал. Но как я мог слезть, если бабка ещё под тютиной, да и я с одной штаниной?

- Ба-шка! В чулане кобель! – нахожу я выход из положения, клевеща на ни в чём не повинного Волчка.                                                                                                          

- Ах, батюшки! – пугается бабушка, снимает осаду и поспешно устремляется к кухне. А я в этот момент уже на улице. Ребята со смехом и сожалением   рассматривают остатки истерзанных моих штанов и сейчас же по одному исчезают. А через минуту передо мной богатейший выбор этой необходимой принадлежности даже для моего, детского, гардероба. Но штаны Пашки мне под подбородок, штаны Илюшки  - немного ниже колен,  и они не сходятся на животе. Останавливаюсь на Егоркиных. 

      Подбросив ненужные остатки моих штанов во двор, мы мчимся к Варгунке купаться, а потом смотреть на учения казаков.

      Купаться нам строжайше, под страхом «потопните – не являйтесь домой – убьём» запрещено. Мы боимся этой угрозы, кроме Пашки – он уже умеет плавать. Поэтому мы трое полощемся только на перекатах, где воды по щиколотку и совсем нельзя «утопнуть». 

      Раздевшись и побрызгав друг на друга на переезде, где от Аксая ответвляется Варгунка, мы побежали за Аксай. Там на ровной и громадной, чисто выкошенной и широкой луговине происходили с самого утра военные занятия стоявшего там полка. Белые всадники скакали, рубили шашками лозу, кололи пиками чучела, прыгали на конях через рвы и деревянные, утыканные тальником, козлы, умопомрачительно джигитовали. Или, рассыпавшись лавой на две шеренги – передняя с высоко поднятыми палашами, а задняя с пиками, мчались во весь опор с криком «ура» на воображаемых японцев. Мы пришли в восторг и, наломав у Аксая тальника, стали подражать. Длинные хворостины нам служили за коней и пики, а короткие – за шашки.

      Наконец, учение закончено. Стоит полуденная жара. Всадники мирно съезжаются в одно место и, построившись по шести в ряд, красивыми колоннами и с песнями едут к коновязям. А потом длинными, пешими очередями выстраиваются у котлов, в которых полковые кашевары варят казакам еду.                                                                    

      Мы и другие, подобные нам мальчишки, стоим недалеко от костров и с вожделением смотрим, как кашевары черпаками на длинных ручках наливают в тазики борщ, кладут туда куски мяса и лопаточками накладывают в другие тазики кашу. Когда ветерок колышет в нашу сторону, до нашего голодного обоняния доносятся запахи, пожалуй, вкуснее, чем бабкины. Наконец, когда последний казак с тазиком ушёл, один из поваров повернулся к нам.

       - А ну, орлы! Кто хочет казачьей каши, тащите гарбузов!

       И вот мы четверо мчимся к нам в сад, где по бугру, на месте древнего кладбища, уже спеют арбузы и дыни. Обогнув Варгунку, мы осторожно, маскируясь прибрежной осокой и молочаем, чтобы не увидела бабушка, проникаем к нам в сад. Тут так же осторожно обходим старую двухсотлетнюю грушу, где всегда и сейчас отдыхает мой прадед. Крадучись, доползаем до садовой бахчи, рвём в подолы по два арбуза – больше нам не донести – и тем же путём возвращаемся к котлам. Кашевары угощают нас до отвала вкусным казачьим борщом, в котором даже попадаются кусочки мяса, и не менее вкусной пшённой кашей с каким-то необыкновенно ароматным постным маслом. По общему заключению, мы таких вкусных обедов никогда не ели даже по праздникам.

       Вечером, насмотревшись вволю и на скачки, и на палатки, и на коновязи и, даже поездив немного на лошадках, на которые нас  сажали дяди в белых рубашках, ведя лошадей на водопой, мы, полные впечатлений, идём прямо отсюда в табун за коровами. Нужно же как-то задобрить бабок. Это политическое соображение исходит от того же смышлёного и домовитого Пашки. Мы бы сами до этого не додумались.                                                                   

       Умилённая хозяйственной смекалкой и деятельностью внука, ругая меня только за то, что я весь день «таскаюсь не жрамши», бабушка целует меня, называет «мой умница» и обильно угощает объедками котлет и сладким, внакладку, чаем с подрумяненными до хруста пирожками и пончиками. О том, что произошло утром, бабушка не вспоминает, а только, увидев на мне чужие штаны с латками, говорит:                                                                                        

     - Скинь! Надень свои – вот висят. Я залатала!

       Вечером, после того, как бабушка помолилась и легла спать, я задаю ей несколько вопросов и уточняю некоторые непонятные дневные впечатления. Но услышав, что мы весь день околачивались за Аксаем и Варгункой, бабушка ужасается и начинает читать мне нотацию, делая особый упор на то, чтобы я больше не связывался с «заисанами» (бедовыми мальчишками) и ни за что бы больше не ходил ни за Варгунку, ни за Аксай, а играл бы дома.

       Я слушаю, вздыхаю и представляю, что теперь такую же нотацию читают бабки и моим друзьям, возводя в ранг заисана и меня. Засыпая, я даю обещание больше не баловаться. А утром я проговариваюсь бабке, как служивые сажали нас вчера на своих лошадок. Бабушка не на шутку встревожена, здорово сердится и говорит, что нынче я со двора никуда не пойду и, в конце концов, грозит тем, что заберёт из степи от матери Гришку (братишку) и заставит меня с ним нянчиться. Эта кара ужасней всех, и я со слезами даю обещание слушаться её во всём и никуда со двора не ходить. Я один раз уже изведал, какая это каторга возиться с таким крикуном.
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      Мой отец – кормилец, то есть он один сын у матери и единственный внук девяностолетнего деда и поэтому пользуется некоторой льготой, которая заключается, в основном, в том, что он на действительную не взят, а отбывает её дома при станичном, конно-плодовом, табуне и называется табунщиком. Табун дальше двадцать вёрст от станицы не бывает. В летнее время, во время полевых работ, табунщики чередуются, и отец часто бывает дома, помогая домашним в летних работах.

      Есть у меня, как я уже сказал, двухлетний братишка Гришка, и недавно нашлась сестрёнка, которую окрестили Веркой. Летом этой девчонки ещё не было, а братишку  мать брала везде с собой – и в поле, и в луг с нянькой – десятилетней племянницей бабушки из Заплавской, которая вынянчила и меня. Я её называю «нянька Кова». Нянчить Гришку после того, как я с ним однажды «полетел» с высокого крыльца и чуть не сломал ему спинку, мне ни под каким видом не доверяют, хотя этим и стращает меня бабушка в минуты особого раздражения моим поведением. А второй раз чуть не спустил его в колодец в саду. На счастье, подоспела бабушка, и Гришка прожил ещё два лишних года.

      Отец Илюшки Морозова – Мирон Ефимович – живёт рядом с нами. Он старше моего отца года на четыре, действительную отслужил давно и сейчас живет дома и между делом занимается портняжеством, имея для этой цели швейную ножную машинку, и обшивает всех соседей. 

      Мирон Ефимович – в зятьях. Тёща его – Илюшкина бабка по матери, Евдокия Платоновна - как и моя бабушка – вдова и так же, если не больше, набожна. Но характер у неё далеко не божественный. «Сама себя раз в год любит», - говорят про неё в станице. Неизвестно, по какой причине, но она ненавидит всех: зятьёв, а их у неё трое, дочерей, внуков, попа с диаконом, атамана, соседей, нищих. Последним она хоть и подаёт, но обязательно с упрёком. Не дружит она и с моей бабушкой, хотя они   часто вместе собираются у бабки-просвирни на общие моления. Бабка-просвирня, по фамилии тоже Просвирина, живёт напротив их.                                                 

       Зятя своего, трудолюбивейшего Мирона Ефимовича, она терпеть не может, пилит его с утра до вечера и настраивает против него  и свою дочь – Илюшкину мать – Марфу Филипповну. Смирный и безобидный Мирон Ефимович, принимая на себя самые унизительные и самые несправедливые упрёки и обвинения – «лодырь, бездельник, лежебока, пьяница», - безропотно молчит, что-то кроит и старается не слушать. А это тёщу злит ещё больше. Наконец, выведенный из терпения ежедневным «дыр, дыр» и подстрекаемый соболезнующими соседями, в том числе и моим отцом, Мирон Ефимович бросает работу, идёт куда-нибудь и насильно, против желания (пить он не любит) напивается для храбрости. Тогда тёща и жена, которая заступается за мать, с шишками и синяками, в изодранной в клочья одежде ночуют по соседям. А дома – побитая посуда, перевёрнутые столы, убитая курица, выброшенные из куреня предметы домашнего обихода. Наблюдающие из-за укромных уголков соседи сочувствуют Мирону Ефимовичу и аплодируют. 

      Но это бывает очень редко – от силы раз в год. В дни конфликтов отца с бабкой Илюшка бессознательно держит сторону отца. Он заступается за него и никогда не идёт ночевать по чужим дворам вместе с матерью и бабкой. Плача, он ловит руки отца и целует их. И это, пожалуй, больше всего действует умиротворяюще на справедливо разбушевавшегося родителя.

      Сын бабки Евдокии Платоновны, дядя Илюшки, Иван Филиппович сейчас учится в Новочеркасске вместе с моим двоюродным братом Михаилом Ермаковым. 

      Отец Егорки Фролова – Захар Дмитриевич – тоже в зятьях. Но тесть и тёща у него совершенно другого склада, люди добродушные и ласковые, как и сама мать Егорки – Мария Ивановна. Тесть Захара Дмитриевича – Иван Николаевич Попов – служит в станичном правлении гражданским писарем. Двадцатого числа каждого месяца, в день получки жалованья, Иван Николаевич напивается пьяным, заходит в лавку местного купца Шмеля и  накупает полные карманы гостинцев: орехов, пряников, конфет – и по дороге домой (живут они возле церкви) раздаёт эти гостинцы всем, кто попадается на его пути. Зная эту его привычку, мы с нетерпением ждём двадцатых чисел и уже подкарауливаем дедушку Корешка. Прозвище это дали ему по любимой его пьяной поговорке: «Бур, бур, корешки, с напёхами пирожки». 

       Это прозвище прилипло и к внуку, и в минуту конфликтов между нами противная сторона дразнит его: «Корешок, корешок, с напёхами пирожок». Егорка в долгу не остаётся и парирует, смотря по тому, кто его противник: «Шкет, галет, залез в колюку, съел гадюку», «Паша - простокваша», «Андрюшка – ползушка – поганая юшка». Последнее – это уже по моему адресу. Эти воинственные клики мы подкрепляем бросанием друг в друга камней, палок, комьев грязи или скотского помёта. Такие перепалки бывают у нас часто, но мир восстанавливается так же быстро, как и нарушается.
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       Зимины живут рядом с нами. Отца Пашки, ровесника моего отца, зовут дядя Андриян, Пашкину мать – тётка Дуня, младшего дядю – Артём,  жену его – тётка Марфа,  деда – Яков Алексеевич, бабку – Анна Михайловна.  Пашка  у дяди Андрияна и тёки Дуни – единственный ребёнок. У дяди Артёма и тётки Марфы детей нет. 

       У Зиминых есть кузница. Она очень мала  и прокопчена до цвета горелого полена. Крыша у неё низка и покрыта землёй и шлаком. Летом на ней находят приют и пищу лебеда и сурепка. Налево от входа в кузницу – огромный очаг с мехом. Посредине, на массивном дубовом чурбане – наковальня. Все углы и пространство под мехом завалены различным железным хламом – каждая железка здесь всегда найдёт свое применение.

       Недостатка в клиентуре, особенно зимою, у Зиминых нет. Зимою они больше всего преуспевают на ковке рабочих волов. Необходимость ковки вызвана гористым расположением станицы. Нековаными же быками, основной тягловой силой каждого двора в станице, совершенно невозможно что-либо вывезти на гору по зимней скользкой дороге.

       А вывозить что-либо зимой хватает всегда. То сено надо вывезти из-за Дона, то угля привезти из Шахт, то верб на опоры для виноградников из займища, то соломы с тока, то воды из Аксая. А вол – не конь. Коня можно обласкать, и он готов на всё. Вол глупее коня и, любя ласку вообще, он не хочет признавать её при ковке. Он пытается бодаться, брыкаться, старается вырваться и убежать. Поэтому для обуздания такого буйного клиента люди придумали приспособление. У каждой кузницы, в том числе и у Зиминых, имеется особый станок из четырёх прочных столбов с перекладинами, в котором подвешенный под брюхо на двух широких верёвочных подпругах вол становится беспомощным, жалким и покорным. Бедное животное в таком положении  жалобно мычит и от страха беспрерывно опорожняет кишечник, отчего к весне у кузниц скапливается большая куча навоза, из которого хозяйки лепят по теплу кизяки.                                         

      Во время ковки быков мы считаем своей непременной обязанностью присутствовать тут же. Павел уже на правах взрослого кое в чём помогает деду и отцу. То воды поднесёт, то песку подбросит, то навоз от станка почистит.  А я, Илюшка и Егорка, ковыряясь палочками а то и пальцами в жидком навозе, выбираем оттуда отходы ковки – концы откушенных щипцами ухналей (гвоздей). Это  наш меновой товар. За два десятка таких ухналей можно выменять одну киску (бабку), а за сто – айданчик (баранье ножное сочленение). Собирать эти концы – монопольное право только нашей четвёрки, и мы не позволяем это делать другим ребятам не только с других улиц, но и со своей. Только по воскресеньям и то на правах «аренды» за определённый процент  мы разрешаем им ковыряться в кучках навоза и  выбирать то, что осталось незамеченным нами. И тётки Дуня и Марфа при лепке кизяков весною могут быть совершенно спокойны за свои ноги – острые концы гвоздей выбраны все до единого.                                                    

      Иногда мы настолько увлекаемся своим промыслом, что начинаем мешать взрослым, и тогда дед Яков или дядя Андриян заставляют нас работать – дуть в горн. Сначала это доставляет нам удовольствие, а потом начинает надоедать, тем более, что те, кому это нужно, то есть хозяева волов, стоят в это время в безделье, курят и балагурят.

     Как-то дядя Андриян, потратив безуспешно немало усилий, чтобы прогнать меня подальше от рабочего места, так как я мешал ему работать особенно назойливо, вдруг спросил:

    - Андрюшка, ты казак?                                          

    - Конечно, казак! – удивился я такой неосведомлённости соседа.

    - Ой, не казак! Что-то не похоже! Нет, ты, наверное, всё же хохол ! – так звали на Дону иногородних.                                                                            

     - Нет, казак!                                                          

     - И не говори! Самый что  ни есть хохол!             

     - Кто?! …Я?! …. Я – хохол?!                

     - Да конечно же! Какой же ты казак, если голыми руками в говно не  попадёшь?!

     - Кто?! … Я - не попаду?!

     У меня от обиды и возмущения,  что я по мнению Пашкиного отца  не могу сделать такого ерундового дела, выступают на глазах слёзы, и с чувством оскорблённого самолюбия  и негодования я присел на корточки и со всего маху ударил кулаком в свежий жёлто-зелёный, ещё дымящийся блин – продукт смертельного страха рогатого клиента.    

     Взрыв хохота. Я весь обрызган – мордашка, шапка, чирики. Запачкано всё пальтишко. Поняв, что надо мной коварно подшутили, я заревел и побежал жаловаться на дядю Андрияна бабушке.

     Дома – нахлобучка от матери и бабки. Обмывая меня, бабушка ругается:

     - Дурак старый – связался с младенцем!

     Отец хохочет и говорит:

     - Если  ты будешь ходить с жалобами и доказами  на кого-нибудь – выпорю.

     Я уставился на отца широко открытыми глазами. Отец учит меня говорить всегда только правду, никогда не врать. И вот теперь за то, что я сказал только сущую правду, он обещает меня поколотить. Ведь когда на меня набросились с веником и криком бабушка и мама: «Где это недобрые так тебя вываляли?», – я совершенно правдиво им ответил, что надо мной так подшутил дядя Андриян.
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      Вечереет. Много снега. В курене у Зиминых необычная суета и оживление. На дворе ещё светло, а окна куреня ярко освещены. Под окнами толпится народ – зрители. В зале накрывают столы и озабоченно хлопочут Пашкина мать, бабка и две его тётки. На отдельном столике стоит поднос с пустыми стаканами и вино в чайниках и четвертях. Тут же слоняются без дела приглашённые гости.

      Ждут из действительной служивого – Пашкиного дядю Артёма. За ним еще с утра поехали в Новочеркасск, на станцию, дядя Андриян и дедушка Яков. И они должны приехать вот-вот.

      По собственному почину не только Пашка, я и Егорка с Илюшкой, но и все наши соседские ребята дежурим на улице, чтобы первыми сообщить радостную весть. Уже начинает пощипывать за уши,  зябнут ноги и неудержимо капает из носа, а их из города всё нет и нет. Уйти погреться страшно, только уйдёшь - и прозеваешь самый интересный момент.

      И вдруг, когда мы только что сговорились бегать в курень по очереди и поканались, кому греться первому, как из-за ближайшего поворота выскочил всадник с пикой. Мы наперегонки бросились ко двору.

      - Едут! Едут!!!                                                            

      Ожидающие, толпясь у дверей, кинулись во двор. Те, что стояли на улице, побежали к воротам. Мать служивого бабушка Анна Михайловна, бледная, трясущаяся, утирая фартуком глаза, поспешила тоже к воротам. Жена дяди Артёма тётка Марфа побледнела, отошла от печки и стала у притолоки зала, да так и застыла. Зрители, боясь потерять место, плотнее прильнули к окнам – никому не охота пропустить самый интересный момент – встречу мужа с женой. Если она была ему верной все четыре года, он поздоровается с нею первой после отца и матери и поцелует её так, как и всех родных – три раза. Если же «гуляла», что ему, может быть, известно из анонимок, пройдёт мимо, вроде и не заметит. И тогда, бедная, она должна стоять весь вечер у притолоки и с трепетом ждать страшного момента встречи с мужем без посторонних и отчитываться перед грозным владыкой – оправдываться, опровергать клевету или, признавшись во всём, пасть на колени и просить прощения.

       В папахе набекрень, с лихо торчащим чубом, в длинном, по колени, мундире, при шашке и патронташе служивый подлетел на своём вороном строевике к родному двору и, сделав два выстрела из двустволки, соскочил у ворот с коня. (Винтовки при увольнении казаков со службы отбирались. Но для придания помпезности встречи служивым возили на станцию охотничьи ружья). Кто-то из встречающих подхватил у него пику, ружьё и повод, а он, повернувшись  к церкви, стал креститься. Потом положил земной поклон, поцеловал притоптанный снег и упал в объятия плачущей от радости матери. Ко двору в этот момент подъехали отец и брат с  имуществом служивого – сундуком, обитым разноцветной жестью. 

      У порога куреня дядя Артём помолился на дверь, сделал опять земной поклон, поцеловал пороги и вошёл в курень. Сняв папаху и не обращая внимания на жену, он протиснулся к божнице, стал перед нею на колени и стал молиться опять. Потом встал, приложился к иконам и начал во второй раз здороваться с матерью, отцом и братом, а потом подошёл к пунцовой, как пион, трепещущей тётке Марфе и, улыбаясь, поцеловал её больше трёх раз. Затем стал здороваться с тестем, тёщей и остальными родственниками. В курене и под окнами вздохнули. Кто радостно и облегчённо, а кто разочарованно – не удалось побить языком и посплетничать насчёт жёнки служивого. Значит, она веля себя безукоризненно, если даже пасквилянт не решился написать мужу анонимку.  

      Поздоровавшись с взрослыми, дядя Артём занялся молодым поколением. 

      - Ну, это ты, Павел? Какой же ты стал большой! Небось, уже учишься? Нет? Читаешь? Это уже хорошо! Ну, давай почеломкаемся!

      Он нагнулся к Пашке и поцеловал его. Потом обратил внимание на меня.

      - А это чей же орёл? Тарасов? Это Андрейка, что ли? Ну, брат, я бы тебя ни за что не узнал! Ты ить тогда ишшо в люльке того, а теперь смотри – ну, чистый казак! Ну, здравствуй, здравствуй, сосед!

      Щёки мои приятно защекотали пушистые усы дяди Артёма.   

      - Махора! – крикнул дядя Артём жене, когда обряд целования был закончен, - возьми у папаши ключ от сундука да раздай ребятам гостинцы!

      В курене было очень жарко. Но, несмотря на это, служивый снял с себя только папаху, шашку и патронташ и за стол «под святые» сел в мундире, только расстегнул его – нужно же похвастаться перед станичниками тремя лычками старшего урядника. По бокам его расселись отец с тестем, мать с тёщей и приглашённые на встречу маститые старики. Встреча началась.

       Предоставленные самим себе, налакомившись дядиными гостинцами, мы занялись рассмотрением его воинских доспехов. Особенно нас заинтересовала необыкновенная кокарда на папахе. Это была металлическая пластинка через весь перёд папахи, изогнутая наподобие извивающейся ленты, и на ней надпись. Уже кое-как читающий Пашка прочитал: «За отличие в турецкую войну 1877-1878 гг.». И тут же, ниже, мелкими буквами: «12-й Донской казачий, генерал-фельдмаршала князя Потёмкина-Таврического полк».  

       - Пойдем, посмотрим сундук, - предлагает Пашка.

       До революции казаков провожали на службу с домашними сундуками, где они хранили всю свою амуницию и запасное обмундирование. Размеры сундука внушают нам невольное почтение, и мы начинаем фантазировать, что он полон эполетов, лент, звёзд и других заслуг. Но сундук замкнут на замок и проверить, так ли это, нам не удаётся. А потом, пока в зале шёл шумный пир, пока всё внимание присутствующих было приковано к служивому и его необыкновенным рассказам о его приключениях и подвигах за три с половиною года службы (служивые любили прихвастнуть и приврать), пока там пели песни, а потом плясали так, что дрожал курень, мы с Пашкой в десятый раз примеряли на себя папаху, патронташ и шашку дяди Артёма, в суете встречи брошенных на койку.

      На другой день служивый вместе с Пашкиным отцом ехали двумя санями в луг за сеном. На дяде Артёме была та же вчерашняя папаха со странной кокардой и тот же парадный мундир с тремя белыми лычками и красной, сургучной, цифрой «12» на погонах. В окна на служивого глазели соседи. Встречные останавливались и кланялись. И тут я возмутился дядиной невежливостью – вместо того, чтобы снять папаху и на поклон ответить поклоном, он лишь быстро вскидывал ладонь правой руки к папахе и так же быстро её отдёргивал, не наклоняя головы и не говоря ни слова приветствия.

      Мне это не понравилось, и я сказал об этом Пашке. Но, к моему удивлению, Пашка нисколько не возмутился и объяснил мне, что это так полагается по-военному. Что так на службе здороваются все и что это ещё лучше, чем снимать шапку и кивать головой.
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      Рядом с дедом Макаром-знахарем живёт моя ровесница и симпатия – Ксенька. Когда мне наскучит играть с ребятами или мы передерёмся между собой, я иду играть к ней. Ребята скоро узнали про эту дружбу и стали меня дразнить, особенно Пашка.

      Семья Ксеньки жила бедно, и бабушка моя говорила, что они от того так бедны, что лодыри, не хотят работать. «Он вечно околачивается по правлениям, - говорила она, - да протирает штаны у жида в лавке, а она день-деньской спит». Я понимал, что «он» и «она» - это Ксенькины мать и отец, но насчет причин их бедности с бабушкой не соглашался.

       У дяди Кондрата Голикова - так звали Ксенькиного отца - одна коняка, с десяток кур да поросёнок. Больше ничего нет, даже коровы. И содержится всё это скудное хозяйство в погребе под куренём, так как во дворе никаких построек больше нет. А весь двор с перекошенным забором зарос лебедой, колюкой и горькой полынью.                     

       А у нас – два коня, пара рабочих волов, две коровы, несколько штук молодняка, раза в три больше кур, пара свиней, хлеба в амбаре – от и до. Помимо куреня, есть ещё старая-престарая, лет под полтораста, но вполне добротная, вместительная хата, в которой, по семейному преданию, жил мой легендарный прапращур в качестве батрака. Есть ещё конюшня, два сарая. Кроме того, у нас при доме и сад, в котором растут всякие плодовые деревья и виноград. Почти у всех станичников такие сады находятся за станицей, а у нас – прямо от двора и вниз по косогору почти до самой Варгунки.

      Я любил и жалел свою маленькую Джульетту и частенько, тайком от бабушки, носил ей что-нибудь из лакомства домашнего приготовления. Бабка делала вид, что не замечает. Несмотря на своё ворчание, она часто подкармливала полуголодную и полуоборванную ораву четы Голиковых, ругая одновременно эту чету лодырями и лежебоками, народившими целую кучу детей и не умеющих их прокормить. Детей у Голиковых было пятеро. Ксенька была средней.

      Но вот неожиданно Кондрат Михайлович продал своё подворье переселенцам из города, а сам перешёл  «на гору», на самый верхний край станицы, в маленькую хатёнку, которую купил, надо полагать, дешевле того, за что продал свой курень.

      Я сильно затосковал по своей маленькой подруге и начал приставать к матери, где теперь живут бывшие наши соседи. Вечно чем-то занятая мать отнекивалась. Я начинал плакать. Но однажды у неё возникло какое-то дело, и она, взяв меня с собой, пошла к ним. С тех пор я стал тайком от друзей, особенно Пашки, бегать туда один. 

      Прожив с год на новом месте, Кондрат Михайлович продал и эту хатёнку и, получив от станичного правления какую-то безвозвратную ссуду, переселился на вольные земли задонского станичного хутора Верхне-Солёный, куда в те годы переселялись многие желающие. 

      Я долго не мог забыть  свою маленькую соседку, свою первую любовь, и долго хранил в памяти её синенькую в белую крапинку, парадную юбчонку и синие-синие, такие же, как юбочка и  ленточка, её глаза.
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       У новых наших соседей по фамилии Забродины было двое ребят – Николай и Сергей. Но главе семьи – Петру Михайловичу Забродину – они доводились пасынками, и фамилия их была Кошелевы. Старшему Николаю было лет одиннадцать, а Серёжка был на год старше Пашки. Николай уже окончил в городе, где они до того жили, три класса и нигде больше не учился. А Серёжка поступил в станице прямо во второй класс.

       Пётр Михайлович был прекрасным сапожником – профессионалом. Он работал сам и держал постоянно от четырёх до шести наёмных мастеров-ремесленников. Тем Забродины, не имея больше ничего, и жили. Николку и Серёжку отчим особо не баловал и приучал их с малых лет к своему ремеслу.

       В первый же год, почти в одно лето, новые хозяева переделали старый курень, построили совершенно новый деревянный флигель под мастерскую, поставили вокруг двора дощатый забор вплотную, прихватив к своему двору узенький проулочек от деда Макара. Этим проулочком сообщались с церковной площадью и вообще со станицей несколько дворов нашей улицы, в том числе и мы. На протесты против захвата Пётр Михайлович добродушно разрешил свободный ход через свой двор в любое время суток, для чего сделал в заборе две калитки – от нашей улицы  и от горы, то есть от церковной площади. А новая хозяйка – мать Николки и Серёжки – Матрёна Григорьевна двор потом засаживала картошкой, кукурузой, подсолнухами и цветами. И летом теперь он представлял из себя сплошной квадрат зелени. Через забор теперь вместо бурьяна смотрели ярко-жёлтые шляпки подсолнухов, белесые метёлки кукурузы и веничного проса-сорго, алели маки, георгины, пионы.

      С первых же дней приезда в станицу Николка и Серёжка свели знакомство с нами. И с первого же дня, как городские, начали вести себя развязно, нахально и назойливо стали выпрашивать всё, что только им у нас нравилось. Особенно они докучали нам выпрашиванием у нас зерна для целой стаи голубей, которых они привезли с собой из города и держали их сначала в ящиках, а потом переселили их на чердак флигеля. С этими голубями они готовы были возиться сутками – гонять их длинными палками и, наблюдая их кувырканье в поднебесье, захлёбываться от восторга. А мы просто не понимали, чему тут восхищаться.

       Отчим, в сущности незлой человек, иногда за эти увлечения и отлынивание из-за этого от поручений его или матери, порол пасынков для острастки шпандырем. Они, не так от боли, как чтобы разжалобить мать, дико орали, вырывались и убегали. Отсидевшись в колюке, они опять принимались за своё. Кроме того, братья голубями торговали. На вырученные деньги они накупали сластей – конфет, халвы, бубликов. Пожирая это перед нами, они дразнили нас и клянчили за объедки пшеницу. Рискуя быть пойманными и выпоротыми за воровство, мы не выдерживали искушения и таскали братьям корм для их голубиного стада. В конце концов, нам надоело их нахальное, назойливое попрошайничество и бессовестность, и мы им категорически отказали таскать для их голубей что-либо. Братья сначала опешили, а потом стали угрожать расправой. Мы не испугались и организовали оборону в лице четырёх против двоих. Все ультиматумы Николки и Серёжки стоически нами с этого часа отвергались. Тогда они запретили нам ходить через их двор. Нас это не смутило, мы стали ходить через двор деда Макара.

      В воздухе запахло военным столкновением. И оно произошло. На нас теперь вместо угроз летели кирпичи, гнилая картошка, кизяки. Но верх взял наш численный перевес. Атакуя неприятеля его же снарядами, мы обратили  противника в постыдный бег под укрытие их флигельной пристройки и стали стеречь. Осаждённым ничего не оставалось делать, как только обратиться за помощью к матери. Та, вскипев справедливым негодованием, выскочила из пристройки с поварёшкой в руках, чтобы заступиться за своих великовозрастных чад и сразу же попала под обстрел. Мы по ошибке приняли её за одного из своих врагов. Видя, что попали впросак, нас вихрем сдуло с позиции. Ну, теперь неприятности не оберёшься! Тётка Матрёна обязательно пожалуется старшим – это уже как-то было. И действительно, через минуту под хохот выскочивших из флигеля на шум Петра Михайловича и мастеров, Матрёна Григорьевна кричала через забор к нам во двор:

      - Прасковья Ивановна! Прасковья Ивановна! Да уймите же вы своего хулигана! Ну, чисто нету житья от него ни детям, ни нам! Посмотрите – всю до синяков камнями избили!

       - Ах, он окаянная сила! Ну, нехай берегётся! Вот приедет отец – он ему задаст! – успокаивала бабушка обиженную соседку.

      А мы тем временем  в страхе перед грядущим возмездием отсиживались у Варгунки в молочае. Но угрозам братьев решили не поддаваться ни в коем случае. И они, видя, что ни силой, ни угрозами от нас уже ничего не возьмёшь, изменили тактику и пошли на шантаж
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      В начале 1906 года отец и его однополчане-одногодки, как отслужившие вместе с ним в табуне, так и отслужившие службу в действительных полках, были направлены на «бунты». Что это такое, мы со слов бабок и матерей понимали, что какие-то нехорошие люди забунтовали против царя, а наших отцов призвали защитить его.

      Положение в семье резко изменилось. Если все годы в лугу и поле работали отец с матерью, то теперь обстоятельства заставили ездить в поле и бабушку, а я оставался дома один с престарелым прадедом и с тысячью самых различных обязанностей.

      - Ты же смотри, - давали мне наказ бабка с матерью, уезжая утром в поле или на сенокос, - как в горнушке молоко остынет, вынеси его в погреб. Да не забудь накормить кур и цыплят. Посматривай за свиньями и не оставляй их, как и кур, без воды. Смотри, чтобы скворцы делов в саду не наделали да чужие свиньи в сад не залезли. Боже тебя сохрани взять спички да развести огонь. Всё, что нужно дедушке, стоит на столе. Закрывай в хату двери, а то напустишь мух. Да посматривай, кто будет идить в колодец по воду, чтобы ничего не рвали в казан.  Закрывай погреб. А вечером пойдёшь в табун за коровами. Да не ходи к Варгунке, да не связывайся с этими чертенятами (братьями Кошелевыми). Наведывайся чаще к деду да не забывай подходить к нему, когда он будет стучать тебе палкой.

      Дав такой наказ, бабушка и мать уезжали, а я оставался хозяйничать, добросовестно выполняя всё то, что мне поручали. Но самым главным и вместе с тем самым трудным – это было ухаживать за уже терявшим рассудок прадедом. С утра мать или бабушка помогали ему спуститься в сад, где он обитал на деревянных нарах под старой грушей до самого их приезда. Возле нар был вкопан стол, на котором оставлялось дневное пропитание деда и вода. Средством вызова при необходимости служила старая железная лопата, подвешенная на верёвке за грушу возле нар – дед ударял в неё палкой три раза. Эта же лопата служила ему и как средство для отпугивания птиц от поспевающих плодов. Тогда прадедушка тарабанил в лопату палкой, не придерживаясь никаких условностей. Шум хорошо был слышен во дворе. Когда же на него находили минуты потери памяти, для меня эти минуты были самыми тяжёлыми и мучительными. Лёжа на нарах, прадед не переставая бил в лопату. Думая, что он отпугивает птиц, я, занятый выполнением какого-нибудь задания, не обращал внимания на этот трезвон. И тут Илюшка или Пашка кричали мне через забор:

       - Андрюшка! Да спустись ты к деду! Ну чего это он так тарабанит, как на пожар?!

       Я стремглав летел под грушу и находил какой-нибудь беспорядок – то воду дед пролил, то молоко перевернул, то что-нибудь у него упало со стола и он не может поднять. За мою недогадливость и за    несвоевременную явку прадед наведывался своим посохом по моей спине. Дрался он пребольно.

      Но были дни, когда дед был не в состоянии отбить атаки проклятых птиц один. Это было в период массового созревания каких-нибудь ягод. И это было вторым  мне наказанием господним. Нахальные птицы целыми стаями нападали сначала на вишни и абрикосы, а потом, когда начинал поспевать виноград, – на него, выклёвывая самые спелые зёрна и портя этим всю гроздь. Никакие грозные опудела, в изобилии наставленные на самые высокие опоры в саду и предназначенные для  устрашения пернатых разбойников, никакой беспрерывный трезвон деда не помогали. Они целой стаей падали в густую зелень кустов, и их уже невозможно было оттуда выкурить. Приходилось в охрану урожая включаться и мне. Я бегал по всему саду, бил палкой в какую-нибудь сковородку или пустое ведро, трещал в трещотку, кстати сказать, сделанную когда-то прадедом, и громко кричал. Но воришки никак не желали принимать этот шум на свой счёт. Они спокойно поодиночке перепархивали с одного куста на другой. А потом, наклевавшись вдоволь, доходили до такого нахальства, что презрительно усаживались на чучела и чистили об их устрашающие мягкие одежды свои натруженные носики.
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      Однажды, устав бегать с трещоткой и ведром, я решил немного передохнуть. Я покинул сторожевой пост и  забрался за курень, в холодок под тютину. А в это время соседи стучали в тазы, вёдра, трещали в трещотки, аукали и невольно сгоняли всех птиц на наш безнадзорный сад. Но уж очень меня разморила жара, и мне никак не хотелось вставать и идти в сад бегать и  кричать опять.

      Вдруг из-за забора показалась голова Серёжки.

      - Ты один?                           

      - Нет, не один – с дедушкой. А тебе что?

      - Пшеницы дашь?

      - Нет, не дам!

      - Дай хоть горсть!                          

      - Не дам ни одного зёрнышка! Отстань и иди к дьяволу! Сказал, не дам, значит, не дам и убирайся, пожалуйста, отсюда!

      Пауза. Серёжка стоит и на что-то настраивается. Я настороженно за ним наблюдаю.

      - Андрюшка, ты казак?

      Боясь подвоха, как тогда, со стороны дяди Андрияна, я раздумываю, что ответить, а потом нерешительно говорю:

      - А кто ж, по-твоему?! Конечно, казак!

      - Ха! Казак! Жопа назад! Ты не казак, а русак!

      - Кто?!… Я?!… Я русак?!

      От возмущения у меня перехватило дыхание. Русаками и хохлами у нас называли не казаков.

      - Ну, конечно же, ты! Не я же?

      - Так я не казак?

      - Да я ж тебе говорю, что нет, - невозмутимо убеждал меня Серёжка. – Если бы ты был казаком, то…

      Вспомнив, что вот такой же точно диалог был зимой между мной и дядей Андрияном и как он зло подшутил надо мной, я сейчас недоумеваю, какой номер может выкинуть Серёжка? Ведь тогда была хоть куча помёта, а теперь-то ничего этого нет, да и стоит он за забором.

      - Был бы казак, ты бы не так ругался! Подумаешь, «к дьяволу»! Ты вот так поругайся, как ругаются настоящие казаки, тогда я отстану.

     Следует рифмованная фраза из набора нецензурных слов. Инстинктивно я чувствую, что так говорить нельзя.

     - Ага, ишь ты какой хитрый! Так говорить нельзя – грех! Бог накажет!

     - Хе – «нельзя», «Бог накажет»! Ты всё равно не выговоришь так, раз ты не казак. Так могут выговаривать только настоящие донские казаки! А ты…?

     Самолюбие моё задето. Ну, ладно, что бы там ни было, а честь казачья дороже, и я слово в слово повторяю непристойность.

     - Ну, вот – теперь видно, что ты казак!

     Через забор перевешивается казанок (маленькое ведёрко).

     - На-ка, казак, казанок и принеси его полным пшеницы!

     - Я ж тебе сказал, что не дам! Сколько можно приставать?!

     - Ага! Так вон ты как? Ну, ладно – не давай! А я вот вечером всё расскажу твоей бабушке, как ты ругался!                                                           

      Я открыл рот от испуга и со страхом смотрел на Серёжку, поняв, что попал на удочку и попал крепко. Я ещё не понимал как следует значения сказанных мною слов, но чувствовал, что слова эти нехорошие и говорить их не следовало бы. Что на языке старших это называется ругаться «матерно», что это слова стыдные, запрещённые. Кроме того, я часто наблюдал у кузницы, как взрослые, если по ходу разговора нужно было вставить что-либо подобное, говорили такие слова шёпотом или просто гнали нас от себя прочь. Я также знал, что за такие слова, если их будут говорить такие маленькие, как я, положено строгое наказание от Боженьки. От моего внимания не ускользало и то, как мать, правда шутя, иногда била по губам выпившего отца. И ещё я знаю недавно случай, когда Илюшкина мать отстегала его за нечто подобное. Значит, если Серёжка расскажет бабке и матери о том, что я ляпнул сейчас, мне не миновать порки.

      Я уже больше не возражал, взял казанок и возвратил его Серёжке полным пшеницы. Серёжка победоносно рассмеялся и дерзко заявил:

     - Ага – попался?! Теперь будешь сам таскать!

     Эта его дерзость и самонадеянность и решила дальнейшую участь их голубиного стада. Меня возмутила его наглость и уверенность, и я пожалел, что так скоропалительно, не обдумав, поспешил удовлетворить притязания наглеца.

      «Ну, погоди же – ты у меня теперь подживёшься, - про себя злорадствовал я, - ты у меня подживёшься!» Упоённый сладостью предстоящей мести, план которой у меня уже созрел, я на наглость Серёжки ничего не ответил.  

      Дня через два меня подкараулил с тем же казаном старший брат – Николка. Я ему отказал. Он начал угрожать доносом бабке и матери за те же слова, что я ляпнул Серёжке. 

      - Так, значит, не дашь?

      - Нет, не дам! Уходи!

      - Ладно, ладно – попомнишь! – и он ушёл ни с чем.

      Результат угроз братьев не замедлил сказаться в этот же день, вечером. Сняв с тына верёвку и сложив её вдвое, мать перетянула меня ею несколько раз по спине. Потом, бросив верёвку, смазала ещё раза два по щекам.

      - Ах, ты, подлюка этакая! Ссыкун! Давно ли перестала штаны сушить, а он уже матерится! Убью!… Да ишшо отцу напишу!                    

      - О-о-о-о-ни меня-я-я-я сами на-у-у-чили, - всхлипывал я.

-
А ты не связывайся с этими разбойниками, тысячниками! Сколько раз я тебе говорила. 

 Тысячниками у нас называли матерщинников.  

      Бабка не трогала, но подзадоривала:

      - Хорошенько его, хорошенько! Возьми ножик, отрежь ему язык и выбрось собакам! Безотцовщина!

      Щёки горели, спина ныла, но мне не так было больно, как стыдно за такие нехорошие слова. Но вместе с тем я был несказанно рад, что так дёшево отделался от этих бессовестных нахалов.

      После этого вымогательства прекратились, так как фуражная база снабжения закрылась наглухо как у меня, так и у всех ребят А на стороне за корм нужно было платить, и в этом случае братьям не за что было бы покупать себе лакомства. Голубиное их стадо постепенно стало убывать и в конце концов сошло к двум-трём парам турманов.

       Будучи красивыми, как херувимы, рослыми, с вьющимися, у Николая тёмными, а у Серёжки русыми волосами, с правильными чертами лица, они были нехорошими, избалованными городом мальчишками – эгоистами, стяжателями, ябедниками да вдобавок ко всему занимались ещё мелким воровством. Наши матери – моя, Илюшкина и Пашкина - несколько раз заставали их в садах за кражей абрикосов, слив, винограда, яблок, несмотря на то, что всё это давалось Забродиным в больших количествах или как подарок за хорошо сшитую обувь, или просто так, по-соседски. И каждый раз за эти кражи и поломанные ветки по жалобе потерпевших воришки были жестоко избиваемы отчимом.

      Заслуженные порки отчима мать ребят считала напрасным издевательством над «сиротами», но перечить мужу не смела, так как побаивалась его сама и в виде утешения давала ребятам припасённые для таких случаев разные лакомства. И они с полными карманами, набитыми редко доступными нашей четвёрке сладостями – конфетами, пряниками, изюмом, орехами, рожками – ликующими являлись перед нами. Кривляясь и дразня, они пожирали перед нами всё это, а потом бросали в нас бумажки от конфет и ореховые скорлупки, заставляя глотать нас слюни. Мы бежали жалобить матерей, требуя от них покупки тех же сладостей. Но вместо них получали подзатыльники и словесные внушения.    

      Наконец, нас осенила мысль отплатить эгоистам и обжорам тем же.
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      Сад Илюшки – рядом с нашим как одно целое, даже ничем от него не отгорожен. Просто имеется условная линия между кустами винограда и рядами вишен, называемая «межой».

      По нашему семейному преданию, всё это: и наш сад, и сад Илюшки, и сады других наших соседей – когда-то, больше ста лет тому назад, было дачей богатых старочеркасских дворян Сулиных, перешедших по наследству к моим предкам по причине, указанной в начале моего повествования. Потом всё это делилось между наследниками потомков и частично распродавалось ими в чужие руки. По другой версии, прапращуру моему, родоначальнику, не под силу было обрабатывать самому с женой такую огромную дачу, и они в первые же годы своей женитьбы больше половины её продали.

      Наш двор, тоже по преданию, был центральной усадьбой. И от этой усадьбы до моих дней сохранилась большая, срубленная из толстых сосновых пластин летняя хата-стряпка. Она служила Сулиным и как кухня, и как жильё для прислуги батраков. Кроме того, в нашем саду, в северо-западном углу, стоял большой дубовый крест моей прапрабабушки из рода Сулиных. Впрочем, этот бугор, где стоял крест, по-видимому, действительно был когда-то кладбищем. Копая однажды лунки под посадки вишен, отец наткнулся в нескольких местах на истлевшие гробы. Бабушка принесла песок и святой воды, посыпала и полила прах, а отец засыпал могилы и больше деревья здесь не сажал. На этом месте, много лет спустя, росли хорошие арбузы и дыни.

      Как у нас, так и у Илюшки и Пашки в саду растут те же самые деревья и тот же самый виноград. Поспевая, плоды падают, лежат на земле и, никому не нужные, гниют. Сбывать их на рынок в Новочеркасск, где всё это стоило гроши, было, как говорится, себе дороже. Из-за недостатка драгоценного летнего времени, когда и в поле, и в лугу был дорог каждый час, возиться с торговлей не было никакого расчёта. В лучшем случае, часть плодов собиралась и шла на сушку, а большая часть раздавалась тем, кто этого не имел. Тем не менее, нам приказывалось зорко следить, чтобы в сады не залезали чужие мальчишки, которые не столько воровали, сколько в спешке ломали ветки и вытаптывали разные посадки.

      Сад Егорки был за станицей в общем массиве всех станичников. У него   в саду было всё то же, что у нас, но не ежедневно для него доступное, как не под рукой. Поэтому в фруктовый сезон он лакомился нашим без ограничения.

      Обсудив с Пашкой – Илюшки и Егорки в этот день не было дома – план нашей мести, Пашка подвел итог:

      - А теперь идём, нарвём в казанок яблок и груш. Мы их (братьев) сейчас проучим, а потом пойдём за коровами.

      Спустя минут пять мы сидели на крыльце нашего куреня на виду двора Забродиных с полным казанком фруктов и всеми способами старались привлечь внимание Николки и Серёжки. Они не заставили себя долго ждать и бесцеремонно полезли к нам. Но, к их полной неожиданности, Пашка поднял табунную палку и грозно предупредил, чтобы они не смели этого делать, иначе он будет их бить  палкой по голове. 

      - Ну, так дайте нам яблоки сюда, - тоном, не допускающим отказа, потребовали братья.         

      - Никаких яблок мы вам не дадим, - твёрдо заявил Пашка, - вы нам закусок (конфет) не давали, а мы вам яблок не дадим.

      - Ух, какие вы хитрые – конфеты мама покупала за деньги, а яблоки у вас свои.

      - Вот и ешьте свои купленные пряники и орехи, а мы будем есть свои некупленные яблоки и груши.

      - Ну, дайте, не дуракуйте, а то мы пойдем и скажем маме!

      - Идите и говорите хоть папе! Сказали, не дадим, значит, не дадим! И не приставайте больше!

      И мы с Пашкой, испытывая наслаждение местью, не доедая демонстративно до конца ни груш, ни яблок, швыряли объедками в посрамлённых братьев.

      - Ну, дайте хоть одну грушу на двоих! – уже со слезами клянчили они, увёртываясь от объедков.

      - Дайте нам закусок и пряников, тогда дадим.

      - У нас нет.

      - Попросите у своей мамы!

      - У неё тоже нет!

      - Ну, раз нет, значит, и груш вам нет!

      Пауза. Братья отошли и стали совещаться. Потом приблизились к забору и предложили:

      - У мамы есть мак. Поменяете на мак?

      Что такое мак, мы не знали. Если это то же самое что и маковки, которыми угощали нас по большим праздникам старшие, покупая их у торговок возле церкви, мы на мену согласны.

      - Ладно, согласны.

      Николка с Серёжкой скрылись. Их долго не было. Время уже было идти в табун за коровами, но мы решили дождаться обещанного лакомства. Наконец, запыхавшись, Николка с Серёжкой возвратились с бумажными пакетиками в руках. В пакетиках оказалось много чёрных, блестящих зёрен.

      - Это мак? – недоверчиво вертел я в руках пакетик. – Это из него, что ли, делают маковки? Что-то не похоже!

      - А то из чего же – из твоих яблок и груш, что ли?

      Мена состоялась быстро. Гордые от одержанной победы, мы отправились в табун, жуя дорогой чёрные, немножко горьковатые, немножко кисловатые, вяжущие во рту зерна, вкус которых показался нам  совершенно непохожим на вкус маковок. Но, может быть, это какой особый, городской мак, который тётка Матрёна растит в своём дворе? И мы продолжали жевать, глотая сок и выплёвывая горькие зёрна.

      По пути мы зашли к Демидовым, где была замужем тётка Марина, моя нянька. Свекровь тётки, бабушка Кулина, завидев нас, пригласила в пекарку и угостила свежими, только что вынутыми из печки, кнышами (ватрушки). Выбросив остатки невкусного мака в пыль, мы принялись за вкусные горячие кныши. Но что это? Разжёванный кныш никак не хотел лезть в горло. Никакой боли я не чувствовал, а вкусный ком дальше рта не лез, как будто в горле кто поставил заслонку. Потом в глазах у меня потемнело, и я потерял сознание.

      Очнувшись, я увидел, что лежу в коридоре своего куреня и около меня стоят плачущие мать, бабушка, тётка Марина, опирающийся на палку прадед и ещё кое-кто из родни. В голове у меня - непрерывный, противный шум, во рту – вкус не то медного пятака, не то ещё чего-то. И тут я узнал, что это уже другой день, как я ел кныши. Что всю ночь я орал, лез на стены, катался по полу, рвал на себя рубашку и вообще чуть не кончился. Не зная причины, но догадавшись, что налицо какое-то отравление, но не от кнышов - кныши ели многие и ничего – меня по совету прадеда, к которому в этот момент вернулись проблески сознания, отпаивали молоком и мёдом. Дядя Гриша, муж тётки Марины, помчался на двойке за фельдшером.

      Фельдшера дядя привёз тогда, когда я уже пришёл в себя окончательно. Фельдшер стал расспрашивать меня, что мы (с Пашкой творилось то же самое) ели вчера перед обмороком помимо кнышей.

      - Мак! 

      - Какой мак? Покажите! – обратился он к старшим.

      И тут я чистосердечно и подробно рассказал, как было дело. Принесли на показ этот «мак». Я посмотрел и угадал в нём вчерашнее лакомство. Все всплеснули руками. Это были зёрна обыкновенного дурмана, бесилы, который в изобилии рос на непроезжих местах улиц, по гноевищам, из-под заборов и на задворках дворов.

     Узнав, что почин отпаивания отравившихся исходил от присутствующего тут древнего старца, фельдшер пожал прадеду руку и крича – прадед был глухой – поблагодарил его за находчивость. Тот в ответ что-то невнятно прошамкал про Туретчину и Карс.

     Приказав очистить желудок и показав, как это сделать, фельдшер перешёл к Зиминым.

     Николка и Серёжка были нещадно выпороты отчимом. Они вырвались от него и почти сутки где-то пропадали, а потом отсиживались в зарослях той бесилы, зёрнами которой они накормили нас с Пашкой, пока не разжалобили мать.
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       Вечером за ужином мать читала мне нотацию.

       - Так как же вы попались на удочку этим сорванцам? Ведь это же нужно додуматься – нажраться бесилы, а? Как не стыдно не отличить мак от бесилы?  Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не связывался с этими разбойниками?! Игрались бы себе и игрались вчетвером, так нет – ишшо нужно их к себе в компанию. Ведь это же не дети, а от чёрта остаток! И как можно не отличить мак от бесилы? Ведь вы уже, слава Богу, женихи, особенно Пашка!… Нет, Андрюшка, не умрёшь ты своей смертью! Сколько в этом году с тобой было карностей (опасных происшествий)…Чуть в кадушке не утоп, чуть в чугунке не задушился, а сейчас чуть насмерть не отравился! Ну, скажи, что бы я написала отцу, если бы тебя не отпечаловали?! 

      Мать намекала вот на что. Весною этого года наёмные девчата из Заплавской – родня бабушки – лепили у нас кизяки. Для смачивания сырья, чтобы оно приобретало нужную вязкость, тут же, у кучи навоза, стояла большая кадушка. Как и все дети, я любил баловаться с водой. Подставив к кадушке скамейку, так как для моего роста кадушка была высока, я перегибался в неё и любовался своим отражением. Меня отгоняли от кадушки всякий раз, но я опять принимался за своё. Расшалившись один раз, я не рассчитал прыжка на скамейку, прыгнул слишком высоко, перевалился через борт кадушки и полетел в неё вниз головой. Если бы в это мгновение меня не выхватила из кадушки за ноги как раз проходившая мимо  одна из девчат, я бы захлебнулся в грязной воде, так как уже успел окунуться в неё с головой.

      А вот второй случай. Через несколько дней после этого купанья мать поехала в степь помогать Демидовым полоть бахчу и в качестве няньки  сестрёнки и Гришки взяла меня с собой. Дома осталась бабушка. Дядя Гриша Демидов был отставным. Уйдя в 1903 году на действительную, он не прослужил и года и вернулся домой из-за какой-то болезни – «по чистой». Я не понимал смысла этих слов, но знал, что это даёт дяде Грише право больше не служить. Не был он взят и на «бунты». Будучи дома, он помогал кое в чём теперь, когда не было отца, и нам. Не желая остаться перед ним в долгу, мать по возможности старалась за услугу отплатить тоже услугой. 

      Жили Демидовы не так, чтобы уж очень бедно, но бедно. Вместо деревянного «круглого» куреня (так казаки называли квадратные, во всю длину 13-аршинной пластины, свои дома) – признака зажиточности казачьего двора – у них была каменная хата с подслеповатыми окнами, небольшой сарайчик с конюшней, амбар и маленькая землянка-пекарка. Из худобы – упряжной конь (полковой был продан), пара волов, корова и штук пять мелочи. Был и виноградный сад. Но он был среднего качества, малодоходен и находился далеко, почти у Мелиховской мели. Жили Демидовы на «утюжке», образованном нашей улицей и церковным к ней спуском.

       Говорили, что бабушка моя очень не хотела выдавать за Гришку-«голстенку» (уличное прозвище) свою единственную дочь. Но упрямая Маринка  заявила, что она скорее утопится, убежит в монастырь, чем выйдет замуж за другого. А тут ещё Гришка, вопреки всем обычаям, пришёл к будущей тёще, упал в ноги и, ползая за нею на коленях, добился своего. Быстро отходчивая и сердобольная Прасковья Ивановна заплакала и поцеловала счастливого будущего зятя.

       Дядя Гриша был от природы человек весёлый, жизнерадостный и обладал некоторым даром простонародного юмора. Он был мастером на разного рода смешные выдумки, потешая окружающих не только в компаниях, но и в семье, во время работы, чем вызывал иногда недовольство тётки Марины, так как своими забавными выходками часто мешал ей работать. Меня он часто пугал тем, что у меня скоро перервётся шея – я был очень худ и высок. И что тогда новую шею мне придётся делать из чакана и прикручивать её к туловищу и голове проволокой или прибивать гвоздями. Я верил и начинал реветь, а мать и тётка – ругаться.  

      Но я отвлёкся.

      За завтраком на бахче дядя Гриша откалывал такие смешные коленца, что мать, тётка Марина, я и даже четырёхлетний тёзка дяди – наш Гришка - захлёбывались от смеха.

      Позавтракав раньше всех, дядя Гриша продолжал скоморошничать. Он надел на голову пустое ведро и, выбивая на нём дробь, пустился в пляс. Я решил собезьянничать. Не найдя другого пустого ведра, я напялил на себя валявшийся тут же порожний чугунок, который еле влез мне на голову, стиснув лицо, уши и нос так, что мне стало трудно дышать. Я испугался, заревел и стал стаскивать чугунок с головы. Но уши, завернувшись внутри чугунка, не пускали. Я начал реветь ещё сильнее, но не так от боли, как от страха. Мать и дядя с тёткой  перепугались и, перестав смеяться, стали помогать мне освободиться от горшка. Но ободок чугунка, впившись в уши, не пускал и причинял мне теперь уже настоящую боль. Старшим ничего не оставалось делать, как разбить чугунок, но они, боясь меня ушибить, не решались это сделать. 

     Тогда дядя Гриша сообразил. Уговаривая меня потерпеть немного, он вскочил на своего коня Мальчика, подхватил меня и во весь опор помчался в станицу, до которой было около версты. Работавшие у дороги станичники с изумлением смотрели на странных всадников и что-то кричали нам вслед, но дядя Гриша только отмахивался.

      Подскакав к первой же кузнице, дядя Гриша соскочил с коня, накинул повод на тын и поволок меня туда, откуда слышался стук молотков о наковальню и шум раздуваемого мехами огня.

      - Выручай, Никифор Анисимович! – крикнул дядя Гриша кому-то с порога.

      - А что такое?! … А ну, давай живо!!

      Нас окружили люди и наперебой советовали, что делать. Один даже посоветовал положить мою голову на наковальню и, осторожно стуча молотком по чугунку, стараться разбить его. Но тот, кого дядя Гриша назвал Никифором Анисимовичем, отверг все советы. Он схватил клещи и стал осторожно обламывать края чугунка. Хрупкий металл поддался быстро, и через минуту я, смущённый и радостный, стоял с ободранными ушами перед смеющейся публикой – кузнецами в закопчённых брезентовых фартуках и клиентурой. А ещё через десять минут я предстал перед плачущими матерью и тёткой. Мать на радостях закатила мне несколько оплеух по затылку и другим частям тела. В обычное время я бы разревелся, но сейчас от счастья, что все кончилось так благополучно, я даже не захныкал. А вечером дома хвалился друзьям, как я скакал в железной маске, как пугал людей и как мне ничуточки не было больно, и я даже не плакал.

      Вот на это-то и намекала за ужином мать. И я понял, что это значит – «если бы тебя не отпечаловали». Это значит, что я умер бы и меня закопали бы в землю, как в прошлом году закопали Илюшкину сестрёнку, и я бы уже больше никогда не играл с моими друзьями. Я никогда бы уже больше не ходил в табун за коровами и никогда бы больше не увидел ни маму, ни бабушку, ни отца, который сейчас где-то далеко-далеко. И никогда бы я не играл с братишкой Гришкой, и не нянчил бы больше Верку, хотя возиться с этой противной крикухой особого удовольствия я не находил. И никогда бы больше я не увидел своего белого, как первый снег, сгорбленного, сухонького прадеда, про которого бабушка иногда шептала:

      - И когда это его Господь приберёт?… Ну, чисто прогноил руки!… Прости меня, Боже, за мысли мои грешные!

      Мне и в голову не могло тогда придти, что скоро я действительно уже больше никогда не увижу ни братишку, ни сестрёнку, ни прадеда.
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        Ранней весной следующего года братишка и сестрёнка умерли от скарлатины почти в один день. Горе моё было потрясающим. Я, как помешанный, рыдал над их  холодными трупиками, в исступлении падал на них, целовал их мёртвые личики. Из боязни, что я могу заразиться сам, меня оттаскивали, держали, не пускали. Но я вырывался, кидался опять к гробикам и хотел умереть сам. Мать и бабушка, уговаривая меня, плакали уже не столько над покойниками, сколько над моим горем.

      Было уже тепло. Освобождаясь ото льда, трогались Варгунка и Аксай – самое любимое моё зрелище. Таял снег и бурными, грязными ручьями стекал по улицам вниз к речкам. Подтаяла и рухнула баба, которую мы недавно слепили из влажного предвесеннего снега вместе с маленьким братишкой, который не так помогал, как больше смешно и теперь невозвратимо, мешал, и который теперь бездыханный и немой лежал в маленьком гробике на двух табуретках.

      Зачирикали воробьи, громко закудахтали у навозной кучи куры, по-весеннему загорланил взлетевший на плетень петух. На деревьях, подражая всяким звукам, распевали незаметно появившиеся скворцы. Происходило великое обновление природы, воскресала жизнь. А этих малышей, только что пришедших в эту жизнь, их уже нет и никогда больше не будет. Никогда они не воскреснут, как воскресает эта природа, никогда. И для меня весенний свет божий становился мрачнее самой ненастной осенней ночи.

     Друзья мои играли на обсохших местах, пускали по грязным ручьям пароходики из куги и чакана, гоняли мяч. Но я отказывался принимать участие в этих любимых весенних играх и постоянно убегал на кладбище. Но за мной следили и возвращали с полпути.  

      Особенно на меня действовали теперь яркие солнечные дни, похожие на те, когда хоронили дорогих моему сердцу малюток. И с тех пор мне было легче в ненастье.

      А летом этого же года, в августе, умер и девяностотрёхлетний прадед, участник Крымской войны 1853-1856 годов. Он служил в 11-м Донском казачьем полку и за проявленную в сражении против турок в Закавказье 4 июня 1854 года храбрость был награждён Георгиевским Крестом 4-й степени. Этот Крест хранился в нашей семье до 1920 года. 

      Со слов отца, прадед любил рассказывать про этот бой, в котором был убит командир полка полковник Харитонов, при котором прадед состоял вестовым. Тело русского офицера   пытались захватить турецкие янычары, но прадед метким ружейным огнём сдерживал их до тех пор, пока адъютант полка хорунжий Бабкин вместе со своим раненым вестовым и вторым вестовым командира не подоспели на выручку. Вчетвером, отбиваясь от наседавших турок, под оружейным и картечным огнём, они вынесли тело полковника в расположение полка. Командование полком принял подполковник Евсигнеев, который повёл казаков вперёд.

      Последние несколько месяцев прадед впал в детство. Его уже не выводили в сад. Целыми днями, сидя на ступеньках крыльца и опёршись на свой посох, он безучастно смотрел на окружающих. Иногда на него находили светлые минуты, и он снова вспоминал свою долголетнюю службу.

      Казаки в те времена служили очень долго. Семнадцатилетний казак считался малолеткой и до девятнадцати лет отбывал сидёночную повинность ( посыльный при станичном правлении), а на двадцатом году шёл на службу в полк на три года, а на Кавказе – на четыре. После трёх-четырёх лет службы казак возвращался домой на два года, а потом снова  шёл в полк, и так до четырёх раз.  И только в 1875 году срок службы был сокращён до 12 лет. 

      При воспоминании о своей службе дед оживлялся. Подняв свою палку на вытянутой руке вверх и выпрямившись насколько позволяли его старческие кости, он слабым старческим голосом подавал команду:

      - По-о-о-лк, сми-и-и-ррр-но! Шашки на ка-а-ра-ул! Трам татам, трам татам!!!

      Игравшие тут же в войну, мы бросали игру и, сгрудившись у деда, смотрели с любопытством на него, а потом стали из его команд извлекать развлечения и для себя. Как только подавалась его команда, мы, вооружившись палками и вскинув их на плечо, начинали под его «трам-татам» маршировать. Но вскоре у старого воина воспоминания о былых парадах притуплялись, он утомлялся, умолкал и шёл отдыхать в хату – наследство его легендарных деда и бабки – моих пращуров.

      От древности деревянные стены хаты покосились и вросли в землю. Дверь перекосилась и высохла настолько, что в ней образовались большие щели. И, кроме того, в ней еще была большая, больше пятака, дыра для засова.

      Однажды, надёргав камышин, мы разделились на две партии  и стали метать эти камышовые копья друг в друга. Одна из неудачно брошенных мною камышин уклонилась от заданного направления и попала в бороду сидевшего на ступеньке деда. Я подбежал к нему и, не сообразив, что камышина может  запутаться в волосах, дёрнул её. Или от боли, или от обиды, но у прадеда в этот момент блеснуло сознание, и он пребольно ударил палкой меня по руке. Я обиделся и ещё сильней рванул камышину на себя, вырвав из бороды несколько белых волос. Прадед заплакал, с трудом поднялся и пошёл в хату. И когда прадед стал закрывать за собой дверь на задвижку, я, подмигнув ребятам, просунул расщеплённый конец камышины в ключевую дырку, впутал его уже умышленно в прадедову бороду и стал тащить камышину на себя. Дед закричал от боли и опять по-детски заплакал. Нам стало смешно, и мы расхохотались. 

      За этим занятием нас застала Пашкина бабка. Она шла в наш колодец по воду. Догадавшись, чем мы занимаемся, она поймала меня и здорово, как зачинщика, отшлёпала, а отбежавшим ребятам пригрозила тем же. Вечером этого же дня всё было доложено приехавшей с поля бабушке, и мне была задана трёпка дополнительно, причем, основательная.

      И вот этот прадед умер. Умер от старости, так и не дождавшись со службы внука – моего отца.
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     Отец пришёл после смерти прадеда недели через три. Пришёл совершенно неожиданно, не предупредив.  Мы сидели во дворе за низким летним столом и в сумерках вечеряли. Как вдруг лежавший недалеко от стола старый Волчок вскочил и, лая,  побежал к воротам, за угол хаты. Там он лаять перестал и стал радостно повизгивать. Мы недоумённо повернули туда головы. А из-за угла, при шашке, в белой рубашке, ведя на поводу Ваську, уже показался отец.

      - Ну, встречайте гостя ! – дрогнувшим голосом сказал отец.

      - Служивый!!!… Отец!!! – не своим голосом закричали бабушка и мать и бросились к нему. Я тоже угадал отца и несмело подошёл к нему. Он подхватил меня на руки и стал осыпать поцелуями.

      - О, какой стал большой! Хозяин мой дорогой! Значит, остался один – нет ни братишки, ни сестрёнки! И дедушки нету!

      Освободившись от объятий и поставив меня осторожно на землю, отец стал рассёдлывать Ваську. Мать с бабушкой засуетились, стали бегать то в погреб, то обратно, светить лампу, разжигать горнушку. 

      Внеся седло в хату, отец помолился иконам, перецеловал их, а потом развязал торока, освободил саквы (седельные сумки) и  стал оделять всех подарками, отвечая на нетерпеливые вопросы бабушки и матери и расспрашивая их сам. Мне он подарил новенькие чирики и красивую коробку с пирожными. Потом достал ещё такую же и положил на стол. Затем достал два круга колбасы и две бутылки водки. Я теперь уже знал, что это не вода.

      Скоро оповещённые матерью пришли дядя Гриша с тёткой Мариной, Илюшкины мать и отец и Забродины дядя с тёткой. Из соседей больше никто не пришёл, так как такой праздник был почти у каждого. У Зиминых пришёл дядя Андриян (дядю Артёма не брали), У Егорки – тоже отец. Бегала мать и до родни – до Ермаковых и до дяди Алёши. Но их никого не было дома – были то ли в поле, то ли в садах. Пришла одна бабушка Мария Ильинична, мать моей матери. 

      Сидели долго. Но мне не понравилась такая встреча. У Зиминых, когда года полтора тому назад встречали дядю Артёма, было лучше. Было много народу, стрельба из ружья. На дяде Артёме, помимо шашки с пикой, был красивый мундир, папаха с красивой кокардой, погоны с тремя лычками, а у отца – только белая рубашка, фуражка, а на погонах – никаких лычек. Только сургучное «4 СП» (четвёртый сводный полк).

      Я всё время  или сидел у отца на коленях, или стоя не отходил от него и доканчивал коробку городских пирожных, которые я ел впервые в жизни и сейчас завидовал городским мальчишкам, которые могут лакомиться такими замечательными пирожными, когда только захотят. Посмотрев с сожалением на почти пустую коробку, где оставалось два пирожных, я оставил их для Илюшки. Пашке и Егорке наверно привезли их отцы. 

      В промежутках, когда разговор старших по какой-либо причине умолкал, я хвалился отцу:

      - А я уже вожу Игошку  поить в Варгунку и сижу на нём!

      - Да ну?! – притворно удивляется отец. – И не боишься с него упасть?

      - Не-ет! Он смирный!

      - Небось, уж и скачешь на нём?

      - Скакал один раз на гору, а по ровному ишшо не пробовал – боюсь!

      Тут я немного прихвастнул. Один я Игошку поить не вожу. Водит мать, а я, с трудом обжимая сытые бока маштака, сижу на нём, крепко ухватившись за гриву. И только один раз, напоив Игошку и ведя его на гору, мать закинула повод на шею коню и крикнула:

      - Держись крепче!

      Подстёгиваемый хворостиной, ленивый Игошка немного порысил на гору, а я прижался всей грудью к холке, оцепенел от страха, но не упал. Конь пробежал с десяток саженей и, не видя хозяйки и не чувствуя управляемой руки,  свернул на бок дороги и стал щипать придорожную траву, пока не подошла мать и не повела его за повод.

      - Ну, как, казак, не наклал в штаны? – смеялась мать.

      Вот про этот-то случай я и хвалюсь сейчас отцу.

      - Пора, пора, сынок – тебе уже восьмой годок! Ну, ничего, теперь будем учиться по ровному. Буду учить тебя скакать на Ваське!

      - Ага, я на Ваське боюсь – он большой и кусается!

      - Нет, Васька не кусается. Он ишшо смирней Игошки, завтра сам увидишь.

      - Коней боится, а вот баловаться, так и хлебом не корми. Он тут такое отчебучивает, что как ишшо жив – просто чудо, - вмешалась мать. – Я тебе уж писала – чуть в кадушке не утоп, чуть в чугунке не задохнулся, бесилой чуть не отравились с Пашкой. Ругаться научился. Было ему за это!

     Гости, зная все эти мои приключения, посмеивались, а отец гладил меня по голове и приговаривал:

     - Ничего! На то он и казак! Нехай всё испытает – крепче и здоровей будет! А вот ругаться, брат, самое последнее дело. За это и я буду строго наказывать.

     - Деда покойного замучили, окаянные, - подавая на стол, продолжала после матери бабушка и рассказала про камышину и бороду, - сколько он поплакался от них, царство ему небесное!

     - А вот это, сынок, дюже плохо! Да разве же можно смеяться над стариками?! Стыдно, сынок, стыдно! Никогда я этого не ожидал от тебя. Старых нужно уважать и не только нельзя смеяться над ними, а, наоборот, нужно перед ними всегда первым снимать шапку, первым кланяться и первым здороваться. Вот тогда ты будешь умным мальчиком и самым настоящим казаком.

     - Я хочу быть умным и казаком, да они, проклятые, вредные, учат меня плохому, а я и не знал, что так говорить нельзя.

     Кто «они»,  я не договариваю и искоса посматриваю в сторону Забродиных. Из письма матери отец знает, о ком идёт речь. Ему неловко перед гостями, и он переводит разговор на другой мой грех.

     - А дедушку за бороду кто тебя учил дёргать? Тоже они?

     Тут уж меня никто не учил, и я решаю в этом признаться.

     - Это я сам. Мне хотелось поиграться.

     - Вот видишь, как нехорошо! Ну, да ладно – повинную голову, как говорится, и меч не сечёт. За признание нет наказания. Ложись-ка ты, брат, спать!

     Но спать мне не хочется. Я хочу послушать отца, который стал рассказывать что-то интересное про войну. А отец рассказывал, как их полк гонялся за бунтовщиками по Воронежской губернии. Как эти бунтовщики стреляли по ним, а они по бунтовщикам. Но я так и не понял, что это за война такая – не с японцами, а между собой. Потом я догадываюсь, что это отец, наверное, гонялся за теми разбойниками, которые тёмными ночами грабят и убивают людей, и что эти разбойники могут придти  и сюда, в нашу станицу. И я испугался.

      Но не так испугался я, как испугались обе мои бабушки, когда отец начал говорить, что люди эти собирались кучками с красными флагами и кричали: «Долой царя! Да здравствует свобода!»

      - Господи, Иисусе Христе, помилуй нас, грешных! – крестились в страхе обе бабушки. – Это царя-то долой?! Помазанника Божьего?! …Земного Бога?! И как же это их не покарала царица небесная?!… Как под ними, окаянными нехристями, не разверзлась земля и не проглотила их в тартарары?! Так и кричали – «долой царя»?!

      - Да, мама, так и кричали.

      - Да чего же это он им наделал плохого, проклятым жидам?

      - Эх, мама, мама! Какие там жиды? Ведь мы многого не знаем. Мы думаем, что как живём на Дону мы, так живут скрозь  и другие люди. Нет, мама – мы-то живем ишшо слава Богу. А народ в России? Там без земли живут… да куда там! И вот они и бунтуют из-за этой земли и требуют её у царя.

      - Да из-за какой же это земли?

      - Да из-за самой обыкновенной – которую пашут и на которой сеют хлеб.

      - А что там – земли что ли мало?

      - Земли-то много, да...

     Из дальнейших разговоров я понял, что там, где отец воевал против людей, земли тоже много, но она почти вся принадлежит каким-то помещикам. И один такой помещик имеет столько земли, сколько у нас во всей станице на всех. А у простых людей, которые называются там не казаками, а крестьянами, земли этой нет. Вот они и бунтуют, чтобы отобрать у помещиков лишнюю землю и поделить её между собой. Что они и их ребятишки пухнут с голоду, а помещики каждый день гуляют, каждый день едят мясо, сахар, конфеты, и дети их тоже пухнут, но только не от голода, а от объедания. А всё это оттого, что землю помещичью пашут эти простые люди, а урожай помещики забирают себе.

      Я в ярости сжимаю кулаки. Мне до слёз жалко этих бедных детей, которые не едят вволю даже хлеба лишь только потому, что какой-то один нехороший дядя заграбастал для себя одного всю землю и сеет на ней этот хлеб чужими руками для себя одного. 

      - Ну, а царь-то чего смотрит? – спросил Илюшкин отец. – Чего же он не заступится за мужиков?

      - Пробовал царь, да ничего у него не вышло. Собрал он один раз помещиков со всей России к себе во дворец и говорит им: «Вот что, братцы, хочу я надеть на себя орден Белого Орла, какой носил мой прадед Александр Первый». А помещики и разные там дворяне ему и отвечают: «Нельзя, Ваше Императорское Величество! Ваш прадед этот орден заслужил за отечественную войну с французами, а вы не заслужили, и вам он не полагается». «А землю, - говорит царь, - какой вы владеете, откуда вы её взяли?» «Как, - говорят, - откуда? Её заслужили наши предки – отцы и деды». « Так почему же, - говорит царь, - тем, что заслужили ваши предки для себя, вам владеть можно, а мне, что заслужил мой прадед, надеть нельзя. Так вот, - говорит, отберу я от вас эту землю и поделю её между мужиками, которые в ней, кормилице, нуждаются. А вы себе заслужите сами!» Как подняли тут помещики и дворяне против царя бунт, даже хотели его убить, как деда его в 1881 году. Ну, он, понятное дело, испужался и сразу же на попятный двор. Пообещал не трогать. Вот и бунтуют теперь мужики против царя, потому что он не за них, а за богатых.

      Я поражён. В моём уме никак не укладывается – как это так? Царь – земной Бог, слово царское – закон, а он не может справиться с какими-то помещиками!  Да если бы я был царь, я бы без всякого спроса нацепил бы на себя все кресты, и медали, и звёзды, какие есть в России, и весь бы, с ног до головы, перепутался всеми теми красивыми лентами, которые висят через плечо Куропаткина, Линевича, Стесселя, на наказных наших атаманах – Максимовиче, Одоевском-Маслове, Самсонове, на адмирале Рождественском, портреты которых я видел у Ермаковых в журналах. Кроме того, я бы всегда носил красивую шапку с белым султаном, в которой снят мой крёстный Антон Иванович Черкасов, наш родственник и сосед Зиминых. Он служил где-то при царе.

      Вера моя в могущество царя, о котором всё время твердит моя бабушка как о земном Боге, поколеблена, и мне уже не нравится этот беспомощный царь, который теперь сидит на обложке календаря уже не с девчонками, как раньше, а с маленьким мальчиком в матросской курточке.
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      Разошлись поздно, а утром отец разбудил меня:

      - А ну, казак, вставай, пойдём поить коней. Посмотрю, как ты на них ездишь!

      Мне не хочется вставать, но вспомнив, что сегодня воскресенье и что бабушка вот-вот начнёт будить меня в церковь, я быстро вскакиваю и через минуту, радостный и гордый, еду верхом на Ваське. Игошку на поводу ведёт отец. Встречные раскланиваются с отцом, кое о чем на ходу расспрашивают. Останавливаясь, отец отвечает. Васька в этот момент роет копытом дорогу или тянется укусить Игошку. Игошка взвизгивает и норовит ударить копытом Ваську. Строгим окриком отец унимает шалунов.

       Напоив в Аксае коней, отец сел на Игошку, отчего ноги его чуть не коснулись песка, и, держа  длинный чембур от Васьки в своих руках, выехал и вывел за собой Ваську на обширную Аксайскую косу.

      - А ну, Васька, - намётом ар-р-р-шш!

      Сытый от долгого безделья конь с полукоманды понял своего хозяина. Не чувствуя невесомого седока, Васька взбрыкнул и с места взял в карьер. От неожиданности я потерял  устойчивость и кувырком полетел на мягкий песок, чуть не попав под копыта скакавшего позади Игошки. Васька и Игошка моментально остановились, как вкопанные, а надо мной уже наклонялся отец.

      - Ты что это, а? Не ушибся! А ну, поднимайся! Ничего не болит – ни руки, ни ноги? Нет? Ну, и хорошо!… Садись да крепче держись за гриву!

      С помощью отца я  вскарабкался на Ваську опять.

      - Ну, держись!… Намёто-о-о-мм ар-р-р-шш!

      Мы поскакали опять. Теперь отец на Игошке уже впереди. Не в силах для прочности обнять сытые бока Васьки, я крепко держался за гриву и уже предвкушал триумф, как Васька чего-то испугался и рывком принял влево. Повинуясь закону инерции, я, оторвавшись от гривы, кубарем полетел в песок вправо.

      Опять вынужденная остановка; опять тревога отца за целость моих конечностей и головы и опять скачка.

      На этот раз нам попалась на пути неглубокая промоина на песке. Вместо того, чтобы взять это нетрудное препятствие, как сделал с отцом Игошка, Васька захрапел, уперся передними ногами в песок и мгновенно остановился, а я, повинуясь всё тому же закону, сделал через его голову сальто-мортале, очутился в сырой канаве. Отец рассвирепел.

      - Вот я тебе, чёрту, сейчас задам!… Не ушибся? На, держи Игошку! – И отец начал хлестать концом чембура храпящего и садящегося на задние ноги Ваську.

      - Ну, ничего? Не ушибся нигде ничем? – когда после ещё одного, уже благополучного заезда, мы шагом возвращались домой. – Ничего! Надо привыкать. Будем с тобой учиться каждое воскресенье. Нас тоже так учили. И мы падали и разбивались. А потом стали сами объезжать неуков.

       Я польщён тем, что отец разговаривает со мной, как со взрослым, и мне на память приходит случай, как отец не так давно учил этих неуков. Где это было и когда, я узнал позже. Вспоминаю вербы, небольшой домик на берегу большой речки, пароход с баржами, лодки. В вербах - косяки коней, камыш. Отец сидит на вертлявом коньке, который прыгает и старается укусить отца за ногу. Но отец сидит на нём, как привинченный, и как конёк ни старается сбросить с себя непривычную тяжесть, ничего сделать не может. Он подкидывает задом, падает на передние ноги, становится на дыбы, бросается рывками из стороны в сторону, но седок, крепко обхватив ногами бока и держась одной рукой  за гриву, а другой – за прикреплённую к спине коня седёльную подушку, невозмутимо от него неотделим. Наконец, по команде двух дядек, которые, сидя тоже верхом на лошадях, всё время держали отцова «ученика» на двух растянутых в стороны арканах, отец дал волю своему мустангу, и тот унёс его куда-то за камыш. За ним поскакали и эти двое дядек. И, странное дело, - вместо того, чтобы держаться еще крепче, отец бросил держаться за подушку и начал нахлёстывать дико скачущего коня плетью. Мать всё время ахает и плачет. Я держусь за юбку матери и почему-то уверен, что ничего неприятного с отцом не произойдет.

       Но вот из-за камыша показался улыбающийся отец. «Ученик» еле идёт за ним шагом. С него клочьями падает пена, и он, опустив голову к самой земле, тяжело дышит. Подъехав к нам, отец слез с коня и стал гладить его по мокрой холке и крупу. А когда конь отдышался и поднял голову, отец протянул ему кусочек хлеба. Сначала конь захрапел, запрял ушами и начал пятиться назад, но внюхавшись, боязливо протянул к ладони губы и взял хлеб в рот.

       Потом я узнал от матери, что это мы были тогда в гостях у отца, который в то время служил в станичном табуне табунщиком. Пренебрегая некоторым риском, как и все табунщики, и бравируя перед матерью и другими приехавшими из станицы гостями, отец нарочно устроил этот страшноватый спектакль…

      - Ты что – глухой что ли?! – прикрикнул на меня отец, когда мы уже подъезжали ко двору. – О чём это ты так размечтался? Ты слышал, что я тебе говорил?… С нынешнего дня ты теперь  будешь сам поить по очереди Ваську и Игошку, пока не научишься хорошо на них ездить и скакать. Только заранее тебя предупреждаю: по улицам скакать – Боже сохрани! Ишшо кого задавишь! Учись скакать на песке – там хоть и упадёшь, так здорово не ушибёшься и никто тебе под ноги не попадёт.

      В этот же день, захлёбываясь от восторга, я хвастался перед друзьями, как я скакал на настоящем строевом коне, ни словом, конечно, не упомянул о том, как трижды летел с него кувырком. И к моей обиде, на них это не произвело никакого впечатления – Пашка уже давно ездил на конях, а Илюшка и Егорка ездили так же, как и я.

      Все эти картины начала моей сознательной, осмысленной жизни мелькали в моей голове, пока я, надевая на ходу шубёнку, незаметно убегал от бабушки, отца и матери к Варгунке понаблюдать, как дед Пискарь вытаскивает из вентерей щук и язей. Как на берегу кто-то собирается смолить лодку. Вдохнуть запахи полой воды, кипящей смолы и все те речные запахи, аромат которых напоминал мне близкое катанье на лодке по разливу, купанье в мелких и тёплых заводях за Варгункой, игру в морских пиратов. Всё это наполняло моё сердечко радостью. И вдруг грозный окрик отца:

       - Ты куда это? А дома кто? А ну-ка вернись сейчас же! … Ты смотрел - у коней и быков сено есть? Проверь и, если поели, надёргай из расчётного приклада и подложи ишшо. Да и в баз поддай немного. Да не сори сеном по двору. А после завтрака сгоняешь на водопой и напоишь коней!

      То, что приказывает мне отец, я делать умею давно, но как-то всё забываю. И отец, не поднимая меня, правда, рано с постели, кроме как в церковь, днём всё настойчивей и настойчивей напоминает мне, что пора моего беззаботного детства, моих беспечных игр с товарищами проходит. Что в хозяйственных заботах отца, матери и бабушки и я уже должен принимать посильное участие. И не только это. Через месяц мне пойдет девятый год, и первого сентября я, как и Егорка с Илюшкой, пойду в первый класс. А Пашка в конце мая должен перейти уже в третий, последний класс.              

       Шёл 1908 год.

                                                        ГЛАВА  ВТОРАЯ

                                                                       В начале жизни школу помню я.

                                                                       Там нас детей беспечных было много,

                                                                       Неровная и резвая семья.

                                                                                                                    А.С.Пушкин
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      В один из июньских дней наша компания была потрясена: за окончание второго класса с похвальным листом и переход в третий отец Пашки подарил ему гармошку-тальянку. Гордый от сознания своего превосходства над нами, он ходил по улице и, не умея ещё играть, пиликал на ней что-то понятное ему одному. А я, Егорка и Илюшка и примкнувшие к нам все наши соседские ребята, включая и братьев Кошелевых, ходили за Пашкой, как зачарованные, и просили хоть чуточку, хоть одну секунду подержать в руках богатейший, до сих пор ещё не дарёный никому из нас подарок. Пашка великодушно давал, но тут же ревниво следил, чтобы на ней не пиликали и не держали в руках более разрешённого времени.

      И вот эта чудесная игрушка, предмет наших грёз, предмет нашей зависти и вожделений, пропала. Исчезла из Пашкиного куреня при необыкновенно странных обстоятельствах. Пашкина бабка, Анна Михайловна, всё время была дома, крутилась во дворе. Ставни в курене всегда были закрыты даже днём наглухо – от мух. Дверь в курень, правда, не закрывалась на замок - воровства в станице не замечалось, кроме конокрадства. Да воры и не могли незамеченными проникнуть в курень через дверь, так как она всё время находилась в поле зрения Анны Михайловны. А ночью в курене всегда кто-нибудь ночевал из приехавших из степи или займища «старых».

       Как бы там ни было, а тальянка исчезла. А так как из куреня больше ничего не пропало, подозрение пало на своих, на всех тех, кто восхищался гармошкой. Пашка ревел, как недорезанный, и обзывал всех нас ворами, но никто из нас не мог доказать свою непричастность к пропаже, так как восторгались гармошкой и завидовали все одинаково. Нам троим – мне, Егорке и Илюшке – родными был произведён самый строгий допрос, но мы, разревевшись, категорически отрицали падавшее на нас подозрение.

      На другой день после пропажи дядя Андриян собрал нас четверых и поделился своими подозрениями.

      - Гармошку украли Николка и Серёжка, больше некому. Так вот, братва, вам поручается как-то незаметно проследить за братьями. Дома они гармошку держать не будут – побоятся отчима. Если он узнает, то три шкуры с них спустит. Гармошку они, возможно, спрятали где-нибудь за двором и обязательно будут к ней наведываться. А вы сделайте вот что: по очереди залезайте на Андрюшкину тютину, в самые густые ветки, и следите за братьями. А потом скажете мне. Пашка завтра на бахчу не поедет – он тоже будет с вами.

      Наслышавшись от Пашки – большого мастера рассказывать всякие сказки и вычитанное из книжек, особенно про похождения знаменитых американских сыщиков Ната Пинкертона и Ника Картера - и даже играя у нас в саду в этих сыщиков, мы с большим рвением принялись за настоящую игру в настоящих сыщиков.

      Утром мы поканались, кому первому дежурить. Первым оказался я. Соблюдая все меры предосторожности, как и полагается настоящему сыщику, я забрался на тютину и примостился среди густой листвы так, что со стороны меня видно не было. Зато мне хорошо были видны двор Забродиных и их соседей, а также отчётливо просматривались густые заросли колюки и дурмана, где обычно Николка и Серёжка отсиживались от гнева отчима. Пашка, Егорка и Илюшка с криком и гиком, чтобы отвлечь подозрение братьев, побежали к Варгунке.

      Предположение дяди Андрияна оправдалось. Не прошло и получаса моей вахты, как из забродинского флигеля-мастерской вышел старший брат – Николка. Озираясь по сторонам, он перелез во двор к деду Макару и юркнул под плетнёвый сарай, как раз против моего наблюдательного пункта. Я замер. Что делал под сараем Николка, мне видно не было. Но он определённо с чем-то возился и возился спокойно. Летом дед Макар почти всё время жил со своей бабкой в саду, за станицей, и Николке опасаться было нечего.

      Через несколько минут Николка, озираясь опять, вылез из-под сарая, перелез к себе во двор  и зашёл во флигель. Я уже хотел слезть с тютины и бежать скорее на речку поделиться с ребятами виденным. Но в этот момент из флигеля показался Серёжка. Я притаился. Он сразу полез через забор к деду Макару и также юркнул под сарай. И вдруг до меня чуть слышно донеслись звуки пропажи. Сомнения не оставалось никакого – тальянка украдена братьями и находится под сараем у Анохиных.

       Как же теперь быть? Павлова отца и дяди Артёма сейчас дома нет. Я решил дождаться ребят. Вскоре они пришли на смену. Я им всё рассказал. Мы посовещались и решили продолжить вахту до вечера. Братья наведывались под сарай за день несколько раз, чуть слышно пиликали там на гармошке и возвращались пустыми. Значит, гармошка всё время оставалась на месте.

       Вечером всё было доложено дяде Андрияну. Он пошёл к Забродиных вроде по сапожным делам, а на самом деле – рассказать отчиму про проделки его пасынков. Пётр Михайлович не стал сразу же принимать какие-либо меры, а пообещал дяде Андрияну проследить лично и поймать преступников на месте.

       На следующий день братьям была задана грандиозная порка не только за гармошку. Помимо украденной гармошки, отчим обнаружил под сараем, в кизяках, целый склад папирос и спичек. Несмотря на свой бойкий и непослушный характер, курить при матери, а тем более при отчиме, братья боялись. Поэтому-то они и ныряли под сарай так часто – не только любоваться украденной гармошкой, но и покурить.

       Этим открытием возмутилась вся улица, и все начали просить Петра Михайловича, чтобы он разрешил мальчишкам курить открыто, так как, прячась для курения от взрослых под сухой, как порох, крытый камышом сарай, братья могли натворить непоправимых бед. 
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       -  Смотри, Андрюшка, не забегай нынче перед вечером далеко от двора. Пойдём в вечерню, отслужим молебен – ведь завтра тебе в школу. Хватит бить баклуши! Вырос, брат, с быка, не схоронишь за телка! – говорил мне отец в воскресенье 31 августа за обедом.

      Я пообещал и, напоив Ваську с Игошкой после обедни, пошёл с ребятами на Варгунку покупаться «в последний раз». Научившись давно и хорошо плавать, я любил купаться, нырять и, затаив дыхание, находиться под водой как можно дольше. В этот день я долго, до дрожи – ведь «в последний раз» - барахтался в уже холодной, почти осенней, воде.

      Во время молебна мне сделалось нехорошо. Закружилась голова, в глазах пошли тёмные круги, стало тошнить и бросать то в холод, то в жар, и домой я шёл уже при помощи бабушки и отца.

      Дней пять я лежал в сильнейшем жару и, временами, в глубоком бреду. Я наотрез отказывался от всякой еды – она была мне отвратительна. Мне хотелось только пить и пить. От меня ни на час не отходила перепуганная бабушка. Она почти всё время простаивала тут же перед иконами, прося у них исцеления болящему отроку Андрею, поила меня своим, самым лучшим, по её словам, лекарством – «святой» водой и водой «наговорной», которую ей наговорила бабушка-знахарка.

       Поскандалив с бабушкой, отец привёз из города фельдшера. Он осмотрел  меня, ощупал, посмотрел на язык, измерил температуру и установил, что я сильно простужен. Прописал лекарство, растирку и режим, приказал никого из друзей ко мне не допускать и уехал. Бабушка плюнула ему вслед. А когда отец привёз из города лекарство, она, несмотря на протесты отца и матери, лекарство это не разрешила мне давать и продолжала лечить своим снадобьем. В одном только она вняла советам фельдшера – не допускала приходивших проведать меня друзей. 

       Когда я пришёл в себя окончательно, то попросил перевести меня на день из куреня на крыльцо, где  и проводил потом на свежем воздухе всё время. Стоял тёплый и сухой сентябрь. Прохладно было только по ночам. Лёжа на крыльце, я, от нечего делать, наблюдал за сплошной завесой пыли на Новочеркасском тракте, поднимаемой ежедневно тысячами колёс и копыт. Стоял сезон сбыта винограда. По этой дороге виноград на Новочеркасский и Ростовский базары везли из Заплавской, Бессергеневской  и из других окрестных станиц и хуторов. Поднятая пыль висела в неподвижном ещё знойном воздухе сплошной серой завесой. А сверх этой завесы плавали, как на волнах, верхушки Новочеркасского Собора, который с нашего двора был виден как на ладони.

      При виде куполов я вспомнил, как в прошлом году, примерно в это же время, блудил около этого Собора. Дело было так. Вскоре после прихода с «бунтов» отец собрался везти в город виноград. Я напросился к нему, чтобы посмотреть железную дорогу. За всю свою недолгую жизнь я был в городе, быть может, столько, сколько прожил лет, Но помню только один случай и то зимой, когда провожали на «бунты» отца. Я был очарован прямыми, мощеными камнем городскими улицами, многоэтажными домами, зелёными елями в городских скверах, величественным зданием Собора. Но особенно я был восхищён железной дорогой и теми зелёными и красными «куренями» на колёсах, которые быстро двигаются по железным рельсам. Я млел от восторга и наслаждения, когда отец усадил нас с матерью в один из таких куреней, где по двум сторонам стояли кони и с ними наш Васька и сидели на козлах провожающие. Когда же этот курень начал медленно двигаться то взад, то вперёд (формировался состав), я замер от удовольствия и дал себе слово: вырасту большим, обязательно приобрету себе такой курень и буду кататься в нём всю жизнь.

      Теперь отец ехал на городской базар с виноградом, и мне представился случай взглянуть на город и на эти передвижные домики ещё раз. Отец охотно согласился. От нашей станицы до города 20 вёрст и для того, чтобы попасть на базар вовремя, нужно ехать или с вечера, или вставать часа в два ночи, так как с виноградом ехать нужно только тихим шагом. Боясь, что отец меня обманет, я не спал. И как только отец зажёг спичку, чтобы посмотреть на часы, я уже вскочил.

       Выехав за Заплавскую, мы немного подождали, пока подъедут ещё подводы, чтобы ехать группой – не так страшно. В прошлом году между станицей и городом убили мужа и жену из соседней Мелиховки, и теперь станичники боялись ездить в одиночку. Отец устроил меня на задке дрог, на вязке сена, и предупредил, чтобы я не спал. Но какой уж тут сон? Я не переставая смотрел в ту сторону, где на тёмной, высокой горе цепочками горели удивительные городские огни, которые по мере приближения к нам становились всё ярче и ярче.

       Но вот проехали бесконечно длинную Кривянку, переехали мост через Тузлов, заплатив сонному мостовщику две копейки за переезд. До меня стали доноситься чарующие мой слух свистки маневренного паровоза, грохот буферов и рожки стрелочников. Слабый предутренний ветерок донёс до меня запахи, похожие на запахи кузницы Зиминых.

      А вот и керосиновые склады Новочеркасского керосинового магната Марко-Доната. За ними – подъезд под железную дорогу.

      - Ну, ты жив? – спросил меня отец, когда подвода миновала подъезд, и Васька, напрягаясь, стал подниматься в гору по Железнодорожному спуску. – Слазь, а то коню на гору чижело.

      Торговля виноградом в Новочеркасске происходила в основном на Сенном рынке. Это была своего рода виноградная биржа. Винограда на этом рынке сбывалось в сезон по несколько тысяч подвод ежедневно. Сюда стекались и местные покупатели-оптовики – виноделы, перекупщики, маклеры, владельцы фруктовых лавок. Приезжали из  Донецкого бассейна подводами так называемые «драгилы». Они грузили на свои подводы по полсотни и больше пудов винограда и везли сбывать его розницей в шахтёрские города и посёлки. Закупала много Москва. Виноград столовых сортов искусно запаковывался и отправлялся вагонами.

       Проехать на сенной рынок со стороны станицы Кривянской можно было двумя путями – Крещенским спуском (ныне Красный) до Собора, а потом, минуя его, Ермаковским проспектом. Но этот путь был   более или менее сносен для порожняка. Подниматься же по Крещенской булыжной мостовой с таким нежным товаром, как виноград, было неэкономично, да и волам и лошадям было очень тяжело. Поэтому станичники выбирали другой путь, в объезд – более пологий и более мягкий, по не замощенным булыжником обочинам улиц. Поднявшись мимо кузниц по Железнодорожному спуску до Крещенки, сворачивали вправо, по переулкам поднимались до Кавказской улицы и так, петляя, добирались до Сенного рынка.

       Я не знал сложности подъёма на крутые Новочеркасские горы, за которые казаки в первые годы основания Новочеркасска частенько поругивали  его основателя – героя Отечественной войны 1812 года графа Матвея Ивановича Платова – «поставил город на горе казакам на горе». А отец упустил из виду предупредить меня, чтобы я не отвлекался по сторонам, а шёл бы рядом с подводой.

      Разинув рот от восторга, я не заметил, как оторвался от подвод при повороте в один из переулков. Я шёл по освещённой газовыми фонарями аллее Крещенского спуска и любовался чистой и гладкой, как яичко, дорожкой, ровными рядами деревьев и большими домами. Но вот я повернул голову, чтобы разделить свой восторг с отцом, и, к ужасу своему, подвод нигде не увидел. Я побежал в одну сторону, в другую – подвод нигде не видно. Мной овладело отчаяние – что же делать? Я опять спустился вниз, к тому месту, откуда, по моим догадкам, я начал блудить. Там действительно ехали подводы, похожие на наши и с тем же виноградом, но это были не наши подводы. В растерянности я не сообразил, что они едут туда же, куда уехал отец, и вместо того, чтобы пристать к ним, я опять побежал вверх по Крещенскому, потом в изнеможении сел на лавку и заплакал. Мне стало очень жаль себя, захотелось спать и захотелось домой, до тёплой шубейки и пусть даже до жёсткого, но зато такого уютного тюфячка.       

       Отец между тем продолжал спокойно идти рядом с Васькой. И лишь только когда подводы свернули на Кавказскую улицу, отец увидел, что меня нигде нет. Попросив попутчиков присмотреть за подводой, отец кинулся назад. И в то время, когда я метался по Крещенскому спуску, отец безнадёжно разыскивал меня среди ехавших сзади подвод. Потом остановился и несколько раз громко меня окликнул. Узнав в чём дело, попутчики посоветовали ему немедленно заявить в полицию. Так он сначала и намеревался сделать, но, догнав Ваську, раздумал и махнул рукой.

       - Не пропадёт – не к туркам же он убежал. Найдется!
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      В это время я, сидя на скамейке, продолжал в отчаянии громко всхлипывать.

      - Ты чего, детка, плачешь?

      Передо мной стояла бабушка с кошёлкой. 

      - Я отстал от папки! – заревел я от безысходности.

      - Как это «отстал от папки», а ну-ка расскажи.

      Продолжая всхлипывать, я рассказал, кто я и как тут очутился.

      - Бедненький мой мальчик!… С виноградом, говоришь? Так это значит на Сенной рынок. Ну, ничего, не плачь! Такой большой казак, а ревёшь, как девчонка! Идем со мной, разыщем твоего батьку. И не бойся – я иду на этот базар.

       Я доверчиво поплёлся вслед за старушкой. Дойдя до Собора, она остановилась и начала молиться на каменную громаду, чем вселила в меня твёрдую уверенность, что старушка эта добрая, как и моя бабушка, и что она обязательно доведёт меня до отца.

       - Перекрести хоть лоб – стоишь, как истукан! – сурово, точь-в-точь, как и моя бабушка, отчитала меня моя проводница. – Какие все нехристи стали! Пускай уж в городе – тут скоро совсем забудут Бога, но ведь ты же из станицы!

       «Все, наверное, бабки одинаковые, у всех одна привычка заставлять молиться», - крестясь, подумал я.  

      Мы пошли дальше, и вдруг я даже отшатнулся от неожиданности. На фоне уже совсем серого неба чётко выделялся стоявший на каменной глыбе громадный дядя со знаменем в левой руке и шапкой с крестом, протягивая её к Собору, в правой.

       - Бабушка! Кто это такой?! – с изумлением спросил я.

       - А ты что, не знаешь? Ая-я-яй! А ещё донской казак! Это, деточка, донской атаман Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири, слышал про такого?… Вот, вот. Да не «утоп», а утонул, нужно говорить правильно. А жил он давно - триста с лишним лет тому назад. Он покорил царю Сибирь, и вот ему за это два года тому назад и поставили этот памятник. Ты грамотный? По складам читаешь? Ну, тогда зайди сюда и читай.

       Старушка завела меня на другую сторону памятника, и я по складам прочитал позолоченные слова:

ДОНСКОМУ АТАМАНУ

ЕРМАКУ ТИМОФЕЕВИЧУ

Покорителю Сибири

От благодарного потомства

В память трёхсотлетия Войска Донского

1570 – 1870

Окончил жизнь в волнах Иртыша

5 августа  1584 г.

Россия, история и церковь гласят

Ермаку вечную память

      Не в силах оторвать глаз от чудесного изваяния я, пятясь задом, всё время смотрел на величественный монумент. Было уже совсем светло. Вот и Сенной базар. 

       - Ну, идём искать твоего папку. Какая у него лошадка?

       Я обрисовал Ваську.

       По всей сенной площади длинными рядами, «улиц» в восемь стояли подводы с виноградом, и около них уже толпились ранние покупатели-оптовики. Отца мы нашли скоро. Я ещё издали заметил стоявшего в передке дрог распряжённого и жующего из вязки сено Ваську и с криком «вотын папка» потянул старушку за собой. 

      - Как же это ты так, раззява?! – с напускной строгостью напустился на меня отец. – Вот возьму кнут да так спишу тебе одно место, что…

       Но тут отец увидел старушку, которая держала меня за руку. Он стал благодарить её и, помимо словесной благодарности, наложил ей полную кошёлку винограда. Добрая старушка  отказывалась, говорила, что ей ничего не нужно, что она не могла поступить иначе, когда поняла, что ребёнок заблудился.

       - Берите, мать, чего там ишшо церемониться, - пробасил сосед отца и тоже дал ей несколько отборных кистей винограда.

       Поблагодарив, старушка ушла, а отец выразительно погрозил мне пальцем и повернулся к покупателям, давно обступившим дроги и спрашивавшим цену. Продав виноград и навесив на Ваську торбу с ячменём, отец велел мне сидеть чинно, а сам куда-то ушёл. Вернулся он с булкой хлеба и колбасой, фунта два.

       - Ну, поплуда, бери, ешь и имей ввиду, что это в первый и последний раз я беру тебя с собой в город, разиня ты этакий! Как же это так с тобой получилось?

       Уминая с жадностью колбасу, я стал рассказывать про свои приключения  и не преминул, конечно, в самых фантастических красках обрисовать отцу Собор и особенно памятник Ермаку.
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      Вспоминая теперь это, мне вдруг захотелось хоть малюсенький кусочек той колбасы с городским хлебом. Я подумал, что если бы я сейчас съел этой колбаски, я непременно сию минуту выздоровел бы. И я громко стал звать бабушку. Встревоженная, она тотчас же явилась ко мне на крыльцо.

      - Ба-шка! Я хочу колбаски!

      - Родной мой! Где же я её тебе сейчас возьму? Вот поедет послезавтра отец в город и привезёт тебе оттуда и колбаски, и бубликов.

      - Я сейчас хочу, - капризно начал я хныкать.

      - Да где же я, внучек, её возьму? В лавке у жида ею не торгуют. Колбасу и городского хлеба купить можно только в городе. Ты уж потерпи как-нибудь, голубчик! Хочешь, я тебе гладышков (яичек) сварю?

      - Колбасы-ы–ы–ы!… Умираю-ю-ю-ю!  

      Бабушка испугалась, вышла на бугор и стала кричать в сад, где отец и мать отпускали виноград, проданный на корню заезжим драгилам-барышникам.

      Прибежала взволнованная мать, за ней поднялся отец. Узнав в чём дело, беспомощно развели руками: колбасы в станице достать было невозможно, особенно летом. А я не унимался, кричал:

      - Хочу колбаски и городского хлеба-а-а-а!

      - Да где же это мы сейчас тебе возьмём, родненький? Потерпи уж как-нибудь до завтра. Начнём виноград резать сейчас, нехай уж отец везёт завтра, - уговаривали меня бабка и мать.

      И кое-как успокоив, решили сами в город не ехать, так как не под силу было одной матери или одному отцу отпустить подвод восемь драгилей. Бабушка в расчёт не принималась – она хозяйничала по дому и смотрела за мной. Остановились на том, что бабушка пойдёт по улице искать оказию. Так и сделали. Оказией оказался полчанин её мужа, моего покойного деда, Фёдор Фёдорович Янченков, потомок  легендарного китайца, быть может, в пятнадцатом колене.  

      История этой фамилии такова. Станицу Бессергеневскую, расположенную ещё на самом Дону, каждый год посещал бродячий китаец – торговец товаров вразнос по фамилии Ян-Чен-Хо. Обосновав свою небольшую торговую базу у одной бездетной вдовы, он набирал в свой вместительный дорожный узел нужный ассортимент товара и разносил его по окрестным хуторам и зимовьям. Так было год, два, три и более, пока китаец не сделал предложение своей хозяйке стать его женой. Вдова, подумав, согласилась, так как чуть ли не с первого знакомства была неравнодушна хоть и с косой, но к человеку тихому, вежливому, предупредительному и честному.

      Узнав о такой сердечной сделке, общество и духовенство сначала стали на дыбы, а потом предъявили китайцу ультиматум:

      - Ставь магарыч, принимай христианство, бросай бродячую торговлю и обзаводись конём.

     Счастливый китаец принял ультиматум безоговорочно, хотя и пришлось ему тряхнуть мошной на угощение и переменить веру предков на новую. Новый христианин был принят в казаки. Свои коммерческие дела он сменил на орало и доспехи воина, а страну «утреннего спокойствия» - на Тихий Дон. Китайская фамилия его Ян-Чен-Хо была переделана станичным обществом на казачий лад – Янченков. Он оставил своим потомкам жёсткие чёрные волосы, смуглую кожу, чуть косой разрез глаз да азиатский темперамент.

      Фёдор Фёдорович с удовольствием принял заказ. С каким нетерпением дожидался я теперь приезда дедушки Фёдора Фёдоровича. Я ждал его чуть ли не до физической боли. Я не спал всю ночь, а утро и весь день ожидания были особенно мучительны. Наконец, затарахтела из-за поворота улицы и замолкла у нашей калитки  подвода, и знакомый голос крикнул:

      - Эй, Ивановна! Получай свой заказ – нехай исть на здоровье!

     Я вскочил со своей подстилки и стал смотреть в сторону калитки, к которой уже спешила, вытирая на ходу руки, бабушка.

      - Спаси тебя Христос, сосед! Дай тебе Господь доброго здоровья!

      - Не за что, не за что! Нехай на здоровье поправляется. Только смотри – дюже помногу ему сразу не давай, а то ишшо чего доброго… Но-о-о!

      Телега затарахтела дальше, а бабушка, держа в руках целую буханку белого хлеба, вязанку бубликов и что-то завёрнутое в бумагу, пошла на бугорок.

       - Ба-шка! Скорее!

       - Погоди, внучёк, погоди, родной мой, больше терпел. Вот покличу отца с матерью – нехай они распоряжаются, а я боюсь.

       С жадностью, что никогда со мной не случалось, я набросился на розоватые, с белыми крапинками сала, кружочки. Колбаса была варёная, свежая и мягкая. Но отец, учитывая мой пустой желудок, дал мне немного и приказал не жадничать.

       - Пока хватит. Потом, немного спустя, ишшо дам трошки.

       Напрасно я кричал, умолял, плакал – отец был непреклонен. И только часа через два, придя из сада и спросив, не болит ли живот, дал мне еще немного. Весь большой кусок колбасы фунта в два был мною уничтожен вместе с кожицей в три дня. От пятифунтовой булки не осталось ничего. Но того, о чём предупреждал дед Янченков и чего так боялся отец – заворота кишок – не случилось. Случилось наоборот – я сразу почувствовал себя лучше, здоровей. Я заметил, как во мне стали прибавляться силы, и вдруг захотел … селёдки с укропом, донской, домашней, пахнущей укропом и немного затхлой. Той, которую отец почти ежегодно вылавливает в Дону черпаком и которую так вкусно засаливала впрок и пересыпала потом укропом бабушка. И хвоста этой селёдки  сейчас в доме не было, да и вряд ли она в это время у кого была и в станице. Но мне захотелось именно этой и никакой другой так же, если не больше, как три дня тому назад колбасы.  

      Я позвал бабушку и начал просить её достать где-нибудь если не целую селёдку, то хотя бы хвост от неё, хотя бы голову, но обязательно с укропом и запахом.

      - Ну, ты уж не выкомаривай! – крикнула на меня бабушка. – А то вот возьму хлудину (хворостину) да этого больного… Слыханное ли дело, жрать на пустое брюхо гнилую рыбу?! Да ведь ты же сразу околеешь! А потом, ты же хорошо знаешь, что её давно нет у нас, да и у кого она в станице сейчас есть? Что это тебе – весна?

      Я начал капризно хныкать. На моё счастье или, вернее, на счастье бабушки, меня пришла проведать тётка Марина. Узнав про желание любимого племянника, она тотчас же исчезла и через некоторое время возвратилась с десятком именно таких рыбин, какими бредил я. Селёдка была ржавая, с запахом укропа и затхлости. Я попросил сварить к ней ещё картошки «в мундире».

       Скоро взрослые с ужасом смотрели, как я с жадностью поглощал эту далеко не диетическую для отощавшего желудка еду. И опять ничего со мной не случилось. А дня через три я уже принимал у себя Егорку и Илюшку. Они рассказывали мне про школу и школьные порядки. И я с нетерпением стал ждать того дня, когда смогу присоединиться к своим товарищам. За учёбу я не беспокоился. Вышколенный Пашкой, я не только знал все буквы и цифры, но и писал их. Я уже читал не по слогам, знал наизусть басню «Квартет», стихотворение «Поздняя осень, грачи улетели», складывал цифры до сотни, а счёт знал до тысячи.
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      Я смог пойти в школу только в двадцатых числах сентября. Повесив через плечо домашнюю тиковую сумку с букварём и тетрадками с привязанной за лямки сумки чернильницей, сопровождаемый отцом и немного побаиваясь, я пошёл в школу. По дороге отец в который раз твердил мне, как нужно держать себя в школе и предупредил, что если я заработаю «без обеда» ( наказание за шалость), то  домой мне лучше и носа не показывать. 

      Школа встретила меня шумом и гамом резвившихся во дворе ребят всех трёх классов – ещё не было звонка на занятия. Пока отец ходил и разыскивал, кому меня сдать, меня уже несколько раз, подставив ножку, пихнули. Кто-то оторвал от моей сумки чернильницу и забросил её через забор на улицу. Потом кого-то пихнул я. Затем, сняв сумку и положив её под забор, включился в игру в чехарду.

      Вдруг раздался звонок, и ребят со двора сдуло, как ветром. А я остался один, не зная, куда мне деваться, хотя меня и тащили за собой Илюшка и Егорка. Но вот показался отец и повёл меня в первый класс. Ребята уже чинно сидели за партами, а у стола стоял знакомый мне по церкви учитель первого класса Александр Иванович Лазаренко. Это был пожилой, лет под пятьдесят, мужчина с окладистой рыжей бородой, очень похожий на царя Александра Третьего. Он учительствовал в станице уже лет двадцать, и у него ещё учился отец.

      - Ну-с, молодой человек, подойди сюда ближе! Как фамилия?

      Я сказал. Александр Иванович развернул журнал и что-то в нём записал.

      - Ну ты, Тарас Григорьевич, можешь идти, а ты, Черкасов, иди и садись пока вон за ту парту, - указал учитель на самую заднюю парту, за которой одиноко сидел незнакомый мне мальчик.

      Отец ушёл, а Александр Иванович, постучав о стол линейкой, приказал:

      -Встать!

      Все вразнобой встали и повернулись к висевшей в углу иконе. Я сделал то же самое.

      -Дежурный, молитву!

      - Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое… - скороговоркой прочитал молитву один из учеников.

      - Садитесь, разверните тетради! …Черкасов, у тебя есть трёхлинейная тетрадка?

      - Есть! – не вставая с места, ответил я. Меня усиленно толкал сосед коленкой, но я ничего не понимал.

      - Когда с тобой разговаривает учитель, нужно встать! – сделал мне замечание Александр Иванович. – Встань!

      Я поднялся.

       - Сядь!             

      Я сел.

      Александр Иванович повернулся к классной доске, и начал писать мелом по косым красным линейкам доски палочки и крючки. Потом повернулся к нам.

      - Заполните это по одной страничке в ваших тетрадях!

      Я презрительно усмехнулся:

      - Господин учитель, да я уже всё это читаю и пишу буквы, а вы какие-то палки да крючки, - забыв подняться, крикнул я.

      - Что?! – грозно повернулся в мою сторону Александр Иванович. Ребята фыркнули. – Сколько это раз тебе нужно втолковывать, что при разговоре с учителем нужно стоять. Это во-первых. А во-вторых, почему ты не поднял руки и не попросил разрешения разговаривать? А в-третьих, с одной стороны, это очень хорошо, что ты умеешь читать и писать, а с другой – не все же в классе такие грамотные, как ты. А основа письма – крючки и палочки. Понял? На первый раз я тебя прощаю как новичка, хотя за нарушение классной дисциплины должен бы наказать. Если не понял, то на перемене попроси ребят рассказать, как нужно вести себя в классе во время занятий и как нужно разговаривать с учителем.

       - За что это тебя на «Сахалин»? – чуть слышно спросил меня сосед, когда, склонившись над тетрадями, весь класс заскрипел перьями.

       - Какой Сахалин? – не понял я.

       - Эй вы там, пара! – посмотрел в нашу сторону учитель и подошёл ко мне. Я старательно списывал с доски крючки и палочки, успев уже посадить на обложку тетради чернильную кляксу.

       - Пишешь вроде ничего, а неряха! – ткнул пальцем в пятно учитель и отошёл.

       Когда почти все ребята положили на парты ручки, Александр Иванович вынул из часового карманчика брюк часы и посмотрел на них.

       - Дежурный, собери тетради и после звонка отнесёшь их в учительскую, а до звонка – сидеть смирно!

       И он вышел. По простоте душевной я полагал, что школа – это та же церковь, где хоть и можно пошалить, но только чуточку, чтобы никто не заметил. Но только за Александром Ивановичем закрылась дверь, как ребята, все до одного, повскакивали со своих мест и начали шуметь, бегать, бороться. Кое-кто дрался друг с другом, некоторые по партам гонялись друг за другом, кто-то швырял жёваными промокашками, и одна из жвачек угодила мне в щёку.

       Егорка, Илюшка и ещё несколько знакомых ребят обступили меня и сочувственно спрашивали:  

       - За что это тебя, Андрюшка, сразу «на Сахалин»?

       - Да на какой Сахалин? – не понимал я.

       -Как будто не знаешь?… На задний стол – вот на какой. Сахалином называют задние столы и за них сажают только за баловство. Филька-то (мой сосед), ты думаешь, за что там сидит?  За драку! А ты ишшо не успел придти в школу, как  уже попал в их компанию.

       - А где бы он сел, местов-то больше нету?! И не брешите, пожалуйста, - Филька сидит не за драку! – вступился за меня кто-то из ребят. Но вот раздался звонок на перемену, и все кинулись к дверям.

       Следующим уроком был закон Божий. Батюшка, отец Гавриил, небольшого роста седенький старичок, в длинной чёрной рясе, стоял  у стола и учил нас молитвам, и не так текстам молитв, которые мы уже знали от богомольных своих бабушек и дедушек, как правильному произношению слов молитв по-славянски, исправляя неправильную этимологию наших домашних учителей.                                    

       - …и избави нас от всякой скверны, - речитативом говорил отец Гавриил, - повторите.

       Потом учили «Богородицу». Урок прошёл благополучно. 

      Третьим уроком была арифметика – сложение чисел до десяти, которое я отлично знал. Но опасаясь нового замечания учителя, сказать ему об этом не осмелился. На его вопрос:

      - Как, Черкасов, тебе всё понятно?

      Я поднялся и ответил:

      - Всё понятно, Александр Иванович!

      Беда пришла с другой стороны. Меня нечаянно толкнул ногой Филька. Я принял это за вызов и ответил ему тем же. Мы завозились и не заметили, как перед нами с длинной и толстой линейкой предстал грозный Александр Иванович.

      - Это ещё что такое, что за свалка?!…А ну, отставить!…Давай ладошки!

      Как уже бывалый в этом деле, Филька протянул свою правую ладонь первым. Александр Иванович ударил по ней два раза массивной, наверное, специально предназначенной для этой цели линейкой.

     - Ну, а теперь, голубчик, подставляй-ка свою! – повернулся ко мне учитель. 

     Я несмело, дрожа всем телом от страха, протянул руку, и тотчас же жгучая, до невольных слёз, боль отдалась не только на ладони, но и во всём теле. Хотелось реветь во весь голос. Но, пересилив боль, я этого не сделал – стыд перед смотревшими на экзекуцию ребятами превозмог боль.

     - А теперь марш за доску и на колени до конца урока!

     Филька, уже знавший, что это такое, пошёл первым. Я за ним. Урок продолжался.

       - А всё из-за тебя! – стоя на коленях, показал я Фильке кулак. Филька в ответ показал мне язык. Это мне показалось в высшей степени оскорбительным, и я толкнул Фильку в бок. Началась потасовка. Весь класс, видевший, что творилось за спиной учителя, грохнул со смеху, а мы заметили Александра Ивановича только тогда, когда почувствовали прикосновение его линейки на своих спинах.

      - Ага, соколики, так вам, значит, мало? Ну, так держите ещё! – На этот раз беспощадная линейка обожгла мою ладонь уже пять раз.

      - А теперь разойдитесь и станьте на колени в разных местах! А после уроков останетесь без обеда на час и скажите отцам, чтобы завтра утром они зашли ко мне в школу.

      «Вот так влип! – думал я со страхом. - На целый час! А ведь мне отец сказал, чтобы я тогда и совсем домой не приходил». 

      А Филька тем временем раза три просился у учителя «на двор», симулируя расстройство живота.

      - Эх ты, простофиля, - упрекали меня потом ребята, - не мог тоже попроситься «на двор». Ведь это он так, нарочно, чтобы всё время не стоять. Мы все так делаем, если что.

      Таким образом, в первый же день своего приобщения к школе я уже постиг школьные порядки и первую премудрость, как обманывать своего учителя.

      После этого урока, когда второй и третий классы вышли на церковную площадь на гимнастику, наш первый класс распустили по домам. Мы же с Филькой, рассаженные по разным углам класса, остались отбывать наказание под надзором школьной сторожихи и уборщицы – бабки Сетчихи.

      Через час, показавшийся таким долгим, я остановился у своей калитки и долго стоял, не решаясь войти, пока на меня не обратила внимание жена деда Макара. Она шла к нам в колодец по воду.

      - Ты чего тут околачиваешься, почему не идёшь домой? Ивановна! – крикнула она, входя с вёдрами во двор. – Ты дома? Чегой-то Андрюшка вот уж сколько стоит над калиткой и не идёт во двор!

      - Чего ты стоишь? Иди – уже всё знаем. Илюшка нам рассказал.

      Заикаясь от страха, я рассказал бабушке про свой дебют в школе, выгораживая, разумеется, себя и взвалив всю вину на Фильку. Когда же я сказал, что Александр Иванович велел завтра придти в школу отцу, бабушка зловеще пообещала:

      - Ах, батюшки родные! Да он же теперь тебе всю задницу спишет! Ведь это же беда! Не успел ишшо и шагу до школы ступить, как на него уже жалобы от учителя! Да что это за ребёнок такой?…Да што это за наказание Господне?! Иди в печку (хату), хоть пожри!

      - Я бо-о-о-о-юсь, - заплакал я.

      - Не надо было баловаться!…Иди!

     Я сел есть. Потом пришёл отец. Выслушав мои плаксивые объяснения, отец молча отодрал меня за уши. По правде говоря, мне не так уж особенно было и больно, но я поднял крик и тотчас был взят под защиту сердобольной бабушки.

     - Хватит тебе! – крикнула она сыну. – Ишь, разошёлся! Нельзя ребёнку и  побаловаться! Все они такие!

     - Смотри и запоминай! – внушал мне между тем отец. – Если повторится что-либо такое ишшо раз – тогда пеняй, брат, на себя сам! Понял?…Благодари бабку, а то бы я тебе…

     В школу на другой день ходила мать, так как отец уехал на базар. О чём с нею говорил учитель, мать не сказала, а только многообещающе погрозила. В этот же день нас с Филькой рассадили по разным партам. Дома же теперь перед тем, как идти в школу, мне каждый раз читали нотацию и обещали при повторении шалостей безжалостно драть меня хлудиной.
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      Во второй класс я перешёл с похвальным листом и книжкой «Конёк-горбунок».

      «За благонравное поведение и отличные успехи награждается сею книгою ученик 1-го класса Бессергеневской Церковно-приходской школы – Черкасов Андрей» значилось на внутренней стороне обложки подарка.

       Итак, первый класс позади. Наказуемая шалость, страх остаться без обеда, тревога за хорошо знаемый урок, волнение из-за проклятой кляксы, нечаянно посаженной на тетрадку «чистописание» - всё, всё осталось позади. Впереди почти три месяца свободы от книжек, тетрадок, закона Божия, гимнастики, от линейки Александра Ивановича, от чувствительных, далеко не старческих щелчков отца Гавриила, от которых сыплются из глаз искры. Впереди – езда на покос, ловля рыбы, вечером комары, костры и великолепная, пахнущая озёрным илом уха. А если покос у самого Дона, а тем более за ним – то переправы через него на пароме, пароходы с разноцветными огнями ночью, чарующее шлепанье птиц по воде и таинственные переклички на перекатах. Потом ток. Молотьба. Ворох намолоченной пшеницы. Объедение арбузами и дынями, пареная кукуруза. В общем, тысячи летних удовольствий. 

       Одно только смущало меня и омрачало предвкушение предстоящей свободы – как бы меня не запрягли нянчить братишку Петьку. Он нашёлся в октябре прошлого года, недели через три после моего выздоровления. Как я не любил его нянчить! Правда, когда я ходил в школу, меня заставляли возиться с братишкой изредка, лишь после того, как мною были выучены все уроки. Я это учёл и, быть может, это и было некоторой причиной того, что я хорошо учился. Я сидел за букварём и задачами даже тогда, когда  в этом уже не было никакой надобности. А на улице так заманчиво шумели и звали меня приятели. Но я знал, что к ребятам меня не пустят. Как только я закрою букварь, меня обязательно заставят забавлять этого противного крикуна, который, когда не спал, только тем и занимался, что орал, как резаный. Ещё меня могли заставить пасти волов, чего я тоже очень не любил.

       Но я не предполагал, что меня ожидает участь ещё более горшая. В этом году сильно уродили вишни и абрикосы, и меня, несмотря на мои отчаянные протесты и униженные просьбы, ни на покос, ни в поле почти не брали, а оставляли дома помогать бабушке оберегать сад от нападений птиц.

       Однажды, после Казанской (21 июля), в самый разгар косовицы хлебов, бегая по вишняку с трещоткой, я услышал тревожный зов бабушки. Предчувствуя какую-то беду, я моментально очутился во дворе и увидел Пашкину бабку Анну Михайловну. Она сидела на ступеньках крыльца и истерически всхлипывала. Я вопросительно посмотрел на бабушку, которая стояла тут же и вытирала концом платка слёзы.

       - Андрюшечка, внучек, ты знаешь, где наш ток? Беги скорее! Скажи дядям, что меня обокрали цыгане. Нехай бросают всё и скорее скачут домой – может быть, догонят воров. Беги скорее, ради Христа! Вот тебе пятак! – умоляла Анна Михайловна.

       Я не стал расспрашивать, как и что украли, а, получив пятак, через минуту уже мчался во весь опор, только пятки сверкали, на ток Зиминых, который был верстах в трёх от станицы. Дорогу на ток Пашки я знал хорошо, так как в прошлом году мы компанией во главе с Пашкой бегали сюда воровать арбузы.

      Косовица была в разгаре. Везде, куда ни глянь, сверкали бликами на солнце крылья лобогреек, слышались крики погонышей и стрекот лобогреечных ножей. У дороги стояли телеги с напяленными балаганами, под которыми в подвешенных к оглоблям люльках кричали маленькие Петьки и Матрёшки, убаюкиваемые такими, как я, Андрейками и Нюрками.

       Там, где люди были у самой дороги, они с любопытством смотрели на летящего стрелой мальчишку и спрашивали вдогонку – в чём дело.

       - Бабку Зимиху обокрали цыгане!!! – бросал я на ходу, не останавливаясь, гордый оттого, что я здесь пока один владею такой потрясающей новостью. И вслед за мной весть о чрезвычайном происшествии в станице расходилась по степи подобно водяным кругам от брошенного в воду камня. Кое-где уже садились на коней и скакали в станицу, каждый боясь за своё добро. Все знали, что за Аксаем вот уже суток пять стоит цыганский табор, до зарезу в эту пору необходимый станичникам своими походными кузнями.

      Еле переводя дух, я остановился на току Зиминых у их стоянки. Белый, с чёрными подпалинами, старый их пёс Орёл вылез из-под дрог и, узнав соседа, виляя хвостом, подошёл ко мне. Немного отдышавшись, я побежал навстречу лобогрейки, где работали Пашкины мать и тётка. Приученные сызмала обходиться летом без обуви, голые ноги мои совершенно не чувствовали колючек стерни. На лобогрейке, скидывая вилами валки, сидел дядя Андриян. Дядя Артём погонял двухпарную упряжку волов, Пашка крутился рядом. Завидев меня, косилка остановилась, и меня с тревогой обступили оба дяди и Пашка. От копен бежали тётки. Задыхаясь и захлёбываясь, путая слова, я объяснил, зачем меня прислала Анна Михайловна. Через несколько минут оба брата, захватив меня с собой, помчались в станицу на своих строевиках.

      А в это время Анна Михайловна сидела у себя на завалинке и, не переставая, охала. Около неё толпились соседки.

      - Говорите, мама, скорее, что случилось?! – соскочив с коней, спросили братья.

      Анна Михайловна стала рассказывать, как к ней во двор зашла цыганка и стала попрошайничать. Чтобы отвязаться от назойливой попрошайки, Анна Михайловна что-то ей дала, Но цыганка не отстала и стала предлагать бабке поворожить. Та отказала. Цыганка стала приставать. 

      - Давай, бабуся, давай! Всю правду скажу!

      - Не надо – уходи!

      - Тогда, бабуся, может, у тебя что болит? Давай полечу, все болезни прогоню!

      У Анны Михайловны был застарелый ревматизм. Наслышавшись о цыганах как о хороших врачевателях, она поверила и позволила себя осмотреть. Бормоча какие-то заклинания, лекарка стала делать над бабкой различные таинственные пассы, скользя по кофте и юбке, пока не нащупала в кармане юбки что-то твёрдое и круглое. Манипулируя искусно руками, цыганка незаметно вытащила из кармана Анны Михайловны тряпочку, в которой она носила на случай смерти пять золотых десятирублёвок. (В те времена имели хождение золотые монеты). Хватилась пропажи Анна Михайловна лишь тогда, когда цыганка, наговорив пациентке наскоро воду, поспешила скрыться, не потребовав даже за лечение никакой мзды. Обнаружив пропажу, Анна Михайловна было кинулась сгоряча за Аксай, к табору, но он уже исчезал из виду в направлении парома через Дон.   

       Выслушав рассказ охающей матери, сыновья поседлали лошадей, захватили шашки и плети и кинулись вдогонку за табором. По пути к братьям присоединились ещё несколько верхоконных станичников тоже с шашками и плетьми, а некоторые даже с охотничьими ружьями.

       Табор ещё не успел переправиться на другой берег Дона из-за скопления подвод, как его настигла погоня. Крича самую отборную матерщину, размахивая плётками, братья врезались в самую гущу кибиток и начали пороть плетьми первых попавших под руку без разбора, мужчин и женщин, требуя немедленно возвратить украденное золото, угрожая, в противном случае, перерубить всех шашками. Перепуганные цыгане подняли страшный галдёж, сделали самообыск, но, разумеется, никакой тряпки с золотом  не нашли. По-видимому, предусмотрительная гипнотизёрша, изъяв из тряпки монеты, выбросила её на дороге.

       Продолжая галдеть, цыгане в складчину собрали монеты и умилостивили разбушевавшихся казаков. 
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       Лето прошло очень быстро. Мне показалось, что я не успел ещё как следует накупаться и наиграться с ребятами, не успел… Да многое чего не успел, как подошло первое сентября.

       Второй класс встретил меня рассказами ребят о разных приключениях, как обычно, приукрашенных, сдобренных геройством, находчивостью и смекалкой действующих лиц. Мне хвалиться было нечем. Никаких хотя бы маломальских приключений со мной за это лето не произошло, за исключением разве истории с цыганкой, где я играл роль только скромного посланца. Но и это послужило сюжетом для похвальбы перед ребятами.

        С первых же дней начала занятий нас, по указанию станичного атамана, стали муштровать, готовя к встрече Войскового наказного атамана барона фон Таубе. Приняв от своего предшественника генерал-лейтенанта Самсонова атаманство, он объезжал сейчас свои владения. В нашей станице он ожидался в конце сентября. Гимнастику (теперь физкультура) в нашей школе преподавал наш станичник Стефан Анисимович Минаев, бывший одновременно бессменным помощником станичного атамана по строевой части. Это был великолепный служака, знавший в совершенстве шагистику, конный строй, уставы всех служб. Был он среднего роста, курносый, рыжеват, носил длинные усы и короткую бородку. Ходил он всегда в военной казачьей форме и при шашке.

       Сейчас он и только этим летом приехавший в станицу вместо куда-то отозванного Александра Ивановича новый учитель Иван Фирсович Бондарев, которого одновременно назначили и заведующим школой, усиленно учили нас, как отвечать наказному атаману на возможные вопросы. Это был разработанный совместно со станичным атаманом набор предполагаемых вопросов и ответов на них, которые ученик обязан был знать назубок. Титуловать атамана должны были «Ваше Высокопревосходительство», хотя он был только «превосходительством».

       Иван Фирсович был учителем из молодых, недавно окончивших учительскую семинарию. Приехал он в станицу всей семьёй – с молодой женой, миловидной, лет двадцати двух женщиной и своими родителями – отцом с матерью. Увидев этих стариков, мы были поражены. Мы не поверили, что этот небольшого роста, просто одетый старичок и немногим выше его ростом и  так же просто одетая женщина являются отцом и матерью такого человека, как новый заведующий нашей школой. Иван же Фирсович был одет не просто по-городскому, а во что-то скорее всего похожее на офицерское – в форменную, тёмно-зелёной диагонали тужурку с фиолетовыми бархатными лацканами, тёмно-голубыми петлицами и золотыми пуговицами и в такие же, навыпуск, брюки со штрипками. Жена его тоже была одета по-городскому. У нас не укладывалось в головах, как это они, такие простые, такие обыкновенные люди, могли выучить своего сына на такое высокое звание. Станичный атаман, писари – это были люди свои. Они так же, как и все в станице, пахали землю, косили сено, ухаживали за виноградниками. Что же касается батюшки, псаломщика, учителей, приказчиков купца Шмелёва, самого Шмелёва, то мы их считали особой, недосягаемой для нас породой.         

       Иван Фирсович был немного схож с нашим учителем гимнастики – также среднего роста, немного курносый, тоже носил небольшую рыжую бородку. Такого же цвета, как и борода, волосы всегда делились на аккуратный левый пробор. С учениками он вёл себя строго, но кусачая, занозистая линейка Александра Ивановича исчезла с первых же дней. Выражение «останешься без обеда» было заменено   на более прогрессивное – «останешься после уроков». И исчезло наказание «на колени». Но несмотря на такие либеральные изменения, Ивана Фирсовича хотя и полюбили, но побаивались.

       И вот, под руководством этого нового учителя, быстро усвоившего наши станичные обычаи (сам он был не казак – из мещан Донского посада Миллерово), мы учили правила церемонии встречи нового главы Дона.

       Наказной приехал 28 сентября, в понедельник, почти к концу уроков. Прослушав в церкви молебен, наказной в сопровождении своей свиты, станичных властей со станичным атаманом во главе и нескольких почётных стариков – бывших вахмистров – проследовал в школу, где по-праздничному принаряженные сидели по своим классам трепещущие от страха и любопытства ученики. Никто из нас никогда не видел живого генерала.     

      Во втором классе я сидел уже в первом ряду, за первой партой как один из первых учеников. Рядом со мной сидел на таких же правах сын владельца ветряной мельницы Пашка Трубников. Но так как он был не из казаков, его на время приезда генерала, который, кстати сказать, тоже никогда казаком не был, пересадили на последнюю парту. А ко мне подсадили второгодника Ваську Полковникова, сына богатого казака-хуторянина, балбес балбесом, но непревзойденного по военной выправке, гимнастике и скачке на лошадях.

       Высокий гость в первую очередь мог обратиться к нам с Васькой, поэтому я страшно волновался и вместе с тем нетерпеливо ждал этого момента. Но вот дежуривший у двери учитель – Алексей Андреевич – поднял руку, что означало «внимание»,  распахнул обе половинки дверей настежь и отступил в сторону. И в этот момент в дверях показался невысокого роста генерал, с красной лентой через плечо, в эполетах и с многочисленными регалиями на груди и на шее. В полшага сзади генерала, пропуская его в класс, шли станичный атаман и Иван Фирсович, давая на ходу какие-то объяснения.

      Выйдя на середину класса, генерал остановился, и тотчас же по обеим его сторонам стали двое молодых калмыков-телохранителей. У двери толпились свита из нескольких офицеров с аксельбантами, наши старики и персонал школы.

      - Здравствуйте, дети!!! – крикнул молодо генерал.                               

      - Здравия желаем, ваше высокопревосходительство!!! – разрозненно проскандировали с полсотни звонких мальчишеских голосов.

      Иван Фирсович нахмурился, станичный атаман укоризненно покачал головой – во время репетиций у нас получалось лучше, отчётливей. Генерал подошёл к парте рядом с нашей, за которой сидели Илюшка Морозов и Алёшка Чайкин, и спросил Илюшку:

       - Ты знаешь, кто я?

       - Так точно, ваше высокопревосходительство! Вы – Войсковой наказной атаман Области Войска Донского, генерал-майор, барон фон Таубе!

        - Правильно, молодец!

        - Рад стараться, Ваше высокопревосходительство

       Атаман повернулся в пол-оборота, и взгляд его остановился на мне. У меня как будто бы что оборвалось внутри.

        -А ну-ка, молодец, скажи, кто ты?! – обратился он ко мне.

        - Ученик второго класса Бессергеневской церковно-приходской школы Черкасов Андрей, ваше высокопревосходительство! – перепутал я в страхе ответ на этот вопрос: так нужно было ответить генералу, если бы он спросил о фамилии.

       - Я у тебя, голубчик, не спрашиваю фамилию, я хочу знать, кто ты?

       У меня от страха всё вылетело из головы. Готовый провалиться под пол, я чуть не плакал и беспомощно смотрел на Ивана Фирсовича, словно прося о помощи. Иван Фирсович в досаде хмурился и что-то пытался подсказать глазами. Но в этот момент у меня, как ударом молнии, прояснились мозги.

       - Донской казак, ваше высокопревосходительство!

       - Ну, вот теперь правильно! А то – Черкесов, - перепутал мою фамилию генерал.

       - А почему ты называешься донским казаком?

       На этот вопрос я знал ответ, как «Отче наш».

       - По казаку Ермаку, по реке Доне!

       - Почему, почему? – переспросил генерал.

       - По казаку Ермаку, по реке Доне, - в смущении повторил я, напрягая память, не напутал ли чего опять. Нет – ответ правильный. Так чего же улыбается генерал, сердито опять хмурится Иван Фирсович, смеётся свита и фыркают ребята?

       - Не по «Доне», а по «Дону», - поправляет меня генерал. А я  уже понял, в чём дело, и сгораю от стыда.

       Опросив ещё двух-трёх ребят, атаман с сопровождающими перешли в третий класс, а ребята стали подтрунивать надо мной. После отъезда атамана Иван Фирсович укоризненно сделал мне замечание:

       - Как же это так, Черкасов, - по реке «Доне»?

       - Я же ответ не перепутал, - в смущении оправдывался я, - я только сказал неправильно «Доне».
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       - Андрюшка, долго я ишшо буду тебе говорить?! Вставай – скоро уже отзвонят! – будит меня мать к Крещенской заутрени.

       Я проснулся ещё от первых толчков матери и прекрасно слышал звон в большой колокол. Я знаю, что сегодня Крещение и помню, что при роспуске нас на рождественские каникулы нам приказывали в школе, чтобы мы на рождественские праздники обязательно бы бывали на всех церковных службах в церкви, а на Крещение непременно присутствовали на водосвятии на речке.

      Но мне так не хочется вставать. Я знаю, что там, на дворе, мороз, холодный колючий ветер, что в церкви холодно, что после обедни нужно идти вместе с крестным ходом с непокрытой головой на «Иордань», то есть на Аксай, на водосвятие. Что идти нужно, иначе строгий отец Иван – новый вместо отца Гавриила батюшка – оттреплет после каникул за уши, поставит в журнале «кол» и вызовет отца. А тут, в курене, так тепло и уютно! И я кутаюсь в тёплую материнскую кофту – у меня по-прежнему нет одеяла.

       - Да ты возьми скалку да скалкой его, окаянного безбожника! – поучает маму собирающаяся в церковь бабушка.

       Из прошлых уроков я убеждён, что мать послушается совета свекрови и не постесняется пустить в ход скалку, с которой я уже не однажды знаком. Поэтому я нехотя поднимаюсь и начинаю одеваться. Но как только я умылся у лохани холодной водой, сонливость, лень и нежелание выходить из тёплой хаты на холод исчезли моментально.  

       На самом же деле я любил этот праздник. В этот день на «Иордане» будет парад, будут пускать голубей и будут стрелять по ним из охотничьих ружей холостыми зарядами. А после парада в станичном правлении для казаков – участников этого парада – будет угощение. Казаки напьются, будут петь красивые, тягучие донские песни. Будут хвастаться друг перед другом конями, военной выправкой, лычками, рассказывать про службу в полках, что я особенно любил, хотя детским своим умом и чувствовал, что в этих рассказах больше выдумки, чем правды. Но всё равно это было очень интересно.

      Кроме того, в этот день, особенно во время обедни, вовсе не обязательно стоять всё время в церкви на глазах у учителя. Нужно только показаться, что ты тут, а потом можно быть на площади, у церковных ворот, и глазеть на собравшихся для крещенского парада казаков. По-видимому, этим преследовалась цель: чтобы молодёжь присматривалась к воинской организации взрослых. Но обязательно нужно было присутствовать на «Иордане», вероятно, из тех же соображений.

      В церкви, несмотря на массу горящих свечей, холодно, неуютно, а самое главное – скучно. Ребят ещё мало. Я стал осматриваться по сторонам, за что на меня шикнул чей-то дед. Но вот стали собираться наши ребята. Пришёл и стал на своё место Иван Фирсович. Пролезли ко мне и стали рядом Илюшка и Егорка. Мы незаметно обменялись рукопожатиями. Потом я осторожно, чтобы не заметил Иван Фирсович, щипнул за бок впереди стоящего тёзку Андрюшку Глухова и сразу отвернулся. Андрюшка не понял, кто над ним подшутил и пнул кулаком рядом стоящего Мотьку Исаева. Заметя это, Иван Фирсович пробрался к ним и прошептал: «После каникул оба на час после уроков!» На этот раз я вышел сухим из воды, хотя и был зачинщиком. Но у нас считалось особой доблестью не выдавать истинного виновника.

       Сбегав после заутрени погреться домой, я тайком схватил у матери кусок пышки и пошёл к обедне. Но, показавшись в церкви на глаза Ивану Фирсовичу, я вернулся на площадь, где стояли торговки сластями, толпилась молодёжь старше меня, шалили ребята моего возраста и стояли по команде «вольно» взвода два казаков, окончивших действительную военную службу и сейчас специально подготовленных для крещенского парада. Одеты они были в парадную форму – в длинные, по самые колени, мундиры, подпоясанные белыми поясами, при шашках и патронташах. Из-под папах лихо выглядывали  чубы. Охотничьи ружья, вместо винтовок, стояли перед ними в козлах.

      Казаки курили, балагурили, подмаргивали проходившим мимо молодицам. Особенно красным пятном выделялись лейб-казаки в своих красных мундирах и синих шароварах без лампас. На голове у них  красовались красные кивера с белой плетёной  окантовкой и пышными султанами.

      Но вот с колокольни раздался трезвон, и из церкви повалила толпа молящихся, задерживаясь и расступаясь перед папертью, давая дорогу процессии с иконами, хоругвями и духовенством. Подалась резкая, отрывистая команда: «Разобрать ружья!!! Равняйсь!!! Смирно!!! Ружья на карр-а-а-улл!!! Равнение направо-о-о!!!» 

       Вытянувшись в струнку, казаки замерли, а командир, повернувшись на носках «кругом» лицом к процессии, взял под козырёк и превратился в статую. Осенив крестом замерзший строй, отец Иван с процессией продолжал путь дальше, направляясь к Аксаю, который должен был заменить в этот день далёкий библейский Иордан. Строй казаков по шести в ряд с ружьями «на плечо» двинулся вслед за крестным ходом.

       После молебна на льду Аксая у специально сделанного изо льда аналоя, в момент погружения отцом Иваном креста в прорубь, раздался троекратный ружейный залп, и над толпой запарили кем-то выпущенные голуби.

       Церемония водосвятия была закончена. Иконы понесли обратно в церковь, а  команда казаков в том же построении пошла в станичное правление на традиционную пирушку. Мы, то есть я, Илюшка и Егорка, несмотря на то, что нас ждут дома, побежали следом смотреть, как будут гулять старые казаки. И не так смотреть, как слушать военные рассказы казаков, а особенно восьмидесятилетнего деда Карповича, бывшего лейб-гвардейца, который непременно присутствовал на всех таких станичных приёмах и рассказывал про свои небывалые похождения во время своей службы.

       В большом помещении «казачьей» (часть здания станичного правления, где происходили станичные сборы) на длинных, похожих на козлы, столах разложены ломти хлеба, сало, куски холодного мяса, холодец в чашках, домашнего приготовления колбаса, квашеная капуста, солёные огурцы, вяленые язи и чебаки. Стоит с вином разнокалиберная тара и посуда для пития - стаканы, чашки, кружки. Всё это собрано  по соседним дворам. Скамеек не хватает. Да они и не нужны. Традиционное крещенское угощение за счёт общественной кассы происходит для большинства стоя.

       Атаман сказал краткую речь о дедовских обычаях и пригласил приступить к трапезе. Через несколько минут «казачья» загудела, как потревоженный пчелиный рой. Раздались песни, кое-где – притопот ног. Мы протискиваемся к особо весёлой кучке, где окружённый толпою подвыпивших казаков сидел на лавке уже порядком хваченный дед Карпович. Он служил когда-то в атаманском гвардейском полку и потом всю свою долгую жизнь любил хвастаться перед станичниками. Его необыкновенные истории знали чуть ли не все в станице. Забывая, что рассказывает это чуть ли не в сотый раз  и что в станице нет уже почти ни одного человека, который бы их не слышал, он рассказывал ещё и ещё, каждый раз что-нибудь привирая и фантазируя. И всем интересно было слушать и особенно посмеяться над финалом той или иной его выдумки. Поэтому, как Карпович где появлялся, так его сейчас же окружала жаждущая бесплатных представлений толпа. Вот и сейчас кто-то попросил:

       - Карпович, расскажи, как ты с царём чай пил! Неужто правда это было?

       - Было и это… Стою это я, стало быть, на часах у нутряном карауле при дворце иво императорского величества!… Какая, братцы, красота!… Ну вот ни в сказке сказать, ни пером описать. Люстры такие, как в нашей церкви. Да разве такие?!  В тыщу раз лучше! Да не одна, а и не сочтёшь… А мосты (полы)? Как лёд на Варгунке, да ишшо чишше. А на них ковры – куда там наши, что в церкви? Ну, стою это я и стою. Стою час, стою другой, стою третий, стою четвёртый. Давно уже и сменяться пора, а смены всё нет и нет. А мимо меня там разные князья с дворянами да с офицерами так и шнырят, так  шнырят! А ты знай стой, да честь им отдавай.

      Карпович встаёт и байдиком показывает приёмы отдания чести. Потом садится и, опершись на байдик, смотрит на пол и молчит. То ли он   забыл, о чём говорил, то ли ему вспомнился случай, когда он действительно, может быть, стоял на каком важном посту.

      - Ну, а потом, дедушка, что же потом?

      - А?… О чём это я гутарил?

      - Ну, как там мимо вас во дворце ходили разные дворяне и князья.

      - Ага… Да, да! Ну, вот, значит, ходють они и ходють, а уж и ночь на дворе. Становится их всё меньше и меньше, наверное, стали по своим куреням разъезжаться вечерять да ложиться спать. Потом начали бегать по колидору, где я стоял на часах, царские дети, такие балованные – за штаны меня дёргают, язык показывают. А у царя их было аж шесть штук мальчишек, да одна девка… Это, братцы, не этот царь, а ишшо иво дед – покойничек Александр Второй, что убили в Питенбурхе лет тридцать тому назад. Ведь это я при нём служил аж целых двенадцать лет,  правда, с побывками… Ну, вот – мне так и хочется поймать хоть одного сорванца да отшлёпать за баловство по заднице. Так разве же это можно? Да даже и подумать об этом страшно! Боже сохрани! Стою я, замер, как наша каменная баба в Куцой балке. Смотрю, идёт сама баба царя – Мария Александровна. Ну я, конечно, и до этого мёртвый, умер совсем. Прогнала она детей, потом подошла ко мне и говорит: «Я вижу, казак, ты давно стоишь на часах, наверное, здорово уморился. Дай, - говорит, - я подержу твою шашку, а ты присядь вот тут на креслу и отдохни». « Никак нет, - говорю, - ваше императорское величество, никак это невозможно, хоть велите казнить! Свою оружию на часах я могу отдать только одному человеку на свете – его императорскому величеству, государю императору, а вам никак невозможно!» Чудак ты, - говорит, – казак, я же иво жена, что ты меня не знаешь, что ли? И нечего тебе бояться – скажу мужу, и тебе ничего не будет!» 

      А тут как раз открываются двери и входит сам царь Александр Николаевич. «Ты чего, - говорит, - Марья, казака тут смущаешь? Я всё слыхал. Молодец, - говорит, - казак, службу знаешь!» «Рад стараться, - кричу, - ваше императорское величество!» «А за то, - говорит царь, - что ты так хорошо знаешь службу, пойдём сейчас ко мне вечерять, а потом попьём чайку внакладку. Я сейчас скажу, чтобы тебя сменили. Ты долго стоишь?» «Да никак нет, - говорю, - ваше императорское величество, только с утра». «Как, с утра, - говорит, - ты, казак, меня не обманываешь?» «Никак нет, - говорю, - так точно, с утра!»

      Тут царь как закричит: « Я это дело так не оставлю! Ишь, что выдумали – казаков моих голодом держать! Эй, хто там? Князь такой-то, ко мне!»

      Выскакивает тут из других дверей этот самый, каво царь покликал, весь перепутанный, а эполетов на нём, да крестов с медалями, да звёзд разных, как риз на пресвятой богородице. «Чево, - говорит, - изволите, ваше императорское величество?» «Это, - говорит царь, -  что за безобразия такая? С утра казак стоит у вас на часах! Сейчас же заменить! Я, - кричит, - вам покажу! Вот заставлю вас подносить этому казаку! Он будет у меня вечерять, а вы, - говорит, - будете подавать ему борщ, да стюдень, да водку!» «Виноват, ваше величество! Слушаюсь, ваше величество!» «Как, - спрашивает царь, - звать то тебя, казак?» - « Калистрат, ваше императорское величество!» - «А по батюшке?» - «Карпович, ваше императорское величество!» - «Ну, вот что, - говорит царь, - виноват я перед тобою, Калистрат Карпович, что не доглядел я за своими вельможами да графьями. Ты уж, брат, извини, не серчай! Ну, пойдем, - говорит, - вечерять и чай пить, а то Марья моя скоро будет ругаться, где, скажет, они запропастились?»

      Калистрат Карпович замолчал и опять уставился в пол, словно устал от длинного рассказа или забыл, о чём говорил.

      - Ну и что же, дедушка, пили вы у царя чай? – робко спрашиваю я.

      - Пили, пили! А как же? Внакладку пил! Сперва боялся, как никак они – цари, а я – простой казак. Положу в чашку одну глудочку и чи мешать, чи смотреть. Увидала это Марья Александровна и ко мне: «Чегой-то ты, Карпович, - не любишь, что ли, дюже сладкого или боисси? Не бойся!» И сама булты-ы-ых в чашку глудки три… Все теперь покойнички, царство им небесное! Вот так-то!

      Карпович перекрестился и замолчал. Мне ещё хотелось послушать деда про его службу, про старину, но он, прислонясь к стене, дремал.

     - Не трогайте его, ребята! – сказал кто-то.
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       30 января по старому стилю в станице ежегодно праздновался один из трёх храмовых праздников нашей церкви «Три Святителя». В этот день занятия в школе отменялись, но присутствовать ученикам в церкви в обязанность не вменялось.

       В этом году «Три Святителя» приходилось на субботу и, таким образом, в моём распоряжении было целых два дня. Ожидавшая из Заплавской престольных гостей бабушка осталась дома стряпать, а всех нас: отца, мать и меня – выпроводила в церковь. Но я, пользуясь льготой, в церковь не пошёл, а встретился с Егоркой и Илюшкой и  стал с ними околачиваться у церковной ограды, где разместились наехавшие из города торговцы сластями, детскими игрушками, галантереей, книжками. Больше всего молодёжь привлекали разложенные прямо на земле, на мешочных подстилках, книжки, календари, картинки.

       Имевший в наличии капитал в 15 копеек, которые  дала мне сегодня бабушка «к престолу», я, как зачарованный, смотрел на все эти книжные богатства, изучив досконально, что всё это печаталось в московской типографии И.Д.Сытина. Но к чему бы я ни приценялся, почти любая вещь была мне не по карману – они или равнялись в стоимости всем моим ресурсам, и тогда бы у меня ничего не осталось на гостинец Петьке, или стоили дороже. Я долго смотрел на соблазнительный календарь с изображением на обложке царской семьи, но он стоил 20 копеек. Наконец, я остановил свой выбор на книжке «Как львица воспитала царского сына». На обложке был нарисован голый, в одной набедренной повязке, красивый юноша. Одной рукой он держался за гривастую шею не такого уж страшного зверя.

      «Должно быть, интересная», - подумал я и, заплатив 12 копеек, повернулся, чтобы вылезти из окружающей толпы. Но тут кто-то из взрослых ребят толкнул меня. Я потерял равновесие, упал и угодил прямо на товар одного старика. Следом за мной на меня упал ещё кто-то, потом ещё. Кто-то крикнул: «Куча мала!», кто-то «Ребёнка задавите, здоровые дураки!». Раздался гогот. Это начали хулиганить взрослые ребята, уже женихи. Испуганный продавец, защищая свой жалкий товар, кинулся нас поднимать, а хулиганов стал упрашивать:

       - Ребята! Братцы родные – что же вы делаете?! – плакал бедный старик. – Ведь это же мой кусок хлеба!

       Но «братцы родные» с криком, смехом и улюлюканьем, собирая вокруг себя праздную толпу молодёжи, продолжали бесчинствовать. Другие продавцы спешно свёртывали свою копеечную коммерцию и спешили выбраться из хулиганствующей толпы.

       Выбравшись из свалки с крепко зажатой в руке купленной книжкой, я заметил, что верховодил и хулиганил больше всех сын станичного атамана – Макар Морозов, красивый, с роскошным курчавым чубом, парень призывного возраста. Это он подзадоривал ребят на бесчинства и своей хулиганской выходкой явно бравировал перед глазеющими девчатами.

       Глядя на его самодовольную рожу, на его богатый, тёмно-синего сукна, сюртук, на лакированные сапоги с калошами, в то время  когда у этого несчастного старика его жалкая торговля, может быть, действительно была единственным куском хлеба, я воспылал к этому самовлюблённому хулигану лютой ненавистью. При очередной его попытке вырвать из рук деда то, что он успел собрать со снега, я подскочил к хулигану, схватил его руку и что есть силы её укусил. Хулиган дико взвыл и страшным ударом кулака по моей голове и по берцовой кости правой ноги своей ногой свалил меня на притоптанный снег. Удар по голове был не так ощутим, так как я был в тёплой шапке, удар же по ноге загорелся жгучей болью. Толпившиеся тут же Илюшка, Егорка и ещё несколько учеников нашего и третьего класса кинулись было на обидчика с кулаками, но хулиганы легко нас разметали и поспешили уйти, стыдясь ввязываться в драку с малышами. Боль в ноге была нестерпимой, и я попросил друзей помочь мне дойти до дома, заказав им не говорить, что мне ушибли ногу в драке.

      Бабушке я сказал, что поскользнулся, упал и ушибся. Знавшая толк в таких делах, бабушка осмотрела ушибленное место, которое только посинело, но почти не распухло и, удостоверившись, что перелома кости нет, приказала:

      - Раздевайся, мочи синяк холодной водой и сиди дома. Никуда не вылазь, пока не заживёт.

      Как ни велико было искушение провести эти мягкие, не слишком морозные два дня за игрой в айданчики или покататься на одном коньке по Варгунке или на санках, бабушку пришлось послушать. Проклятый хулиган, откуда ты взялся? А нога болит так, что даже хочется плакать.

      Ребята ушли, а я, раздевшись, уселся на бабушкину кровать против плиты, поставил ушибленную ногу в таз с холодной водой и занялся купленной книжкой. Она ещё вкусно пахла типографской краской и была не разрезана. Но как только я начал её читать, все: и айданчики, и ребята, и коньки, и санки и даже больная нога – перестало для меня существовать и болеть. Я настолько увлёкся судьбой бедного царевича, отнятого у матери царедворцами, отвезённого в пустыню и брошенного на растерзание диким зверям, а потом вскормленного львицей, что не заметил, как стали сходиться гости. Я даже сначала не понял, за что пришедший с гостями отец смазал меня раза два по щекам.

       - Я тебе, мерзавец, покажу, как кусать людям руки! Ишь, ишшо чего не хватало!

       - Да-а, а как он сам бьёт по голове и по ногам! – догадался я о причине отцова гнева.

       - А кто начал первым?

       -Он начал. Он стал обижать деда, а я заступился! Этому дедушке, может быть, исть нынче нечего, а он у него книжки рвёт.

       - Какого деда, какие книжки?! – удивлённо спросил отец. Его о драке информировали, по-видимому, неправильно.

       Я стал рассказывать.

       - Да ты же сказал, что упал и ушиб ногу сам, падлючий брехун! - вмешалась бабушка – Вот за брехню ишшо нужно поддать.

       Но тут за меня заступились заплавские гости, среди которых был зять бабушкиной сестры Федосьи Ивановны – Лазарь Михайлович Луковкин, высоченного роста казак-гвардеец. Он недавно пришёл со службы. Я был на его встрече, и тогда дядя Лазарь много рассказывал интересного про свою службу на глазах у самого царя в Петербурге. У него также были «свои дела» с царём, как и у деда Карповича. Поэтому я обрадовался гостю. Я уже предвкушал удовольствие – послушать удивительные рассказы дяди Лазаря ещё раз. И я уже не жалел, что мне ушибли ногу.

      Держался гвардеец важно. Садясь за праздничный стол, он, как тогда дядя Артём, не снял своего парадного красного мундира, хотя его  просили, так как в курене было жарко натоплено. А высокий кивер с белым султаном он поставил на самое видное место – на подзеркальный столик. Меня так и подмывало сильное искушение примерить на себе эту красивую шапку, но я побоялся.

      За обедом говорил только дядя Лазарь, а все остальные гости и мы, хозяева, должны были слушать.

      - Да-а-а! Служба в лейб-гвардейском полку – это не то, что где-то там, в табуне (это в адрес отца) или там, скажем, в шишнадцатом (простой армейский шестнадцатый донской казачий полк, в котором преимущественно в последнее время служили действительную службу бессергеневцы и заплавцы), - захмелев, начал рассказывать дядя Лазарь. – Каждый день перед лицом государя, перед вельможами да генералами. Дневалю это я один раз на конюшне. Ну, дневалю и дневалю. Вдруг прибегает ко мне дежурный офицер.

      - Смотри, - говорит, - братец Луковкин, не подкачай! Сичас тут будет проходить сам государь-император, так ты, мол, тово! Смотри, не тово!

      - Да вы, - говорю, - не извольте беспокоиться, ваше благородие, потрафим в самый раз, отлепортируем за первый сорт, всё  честь честью, не в первый раз.

      Только он отошёл от меня, смотрю – идёт сам царь, а с ним фон барон Фредериксын да ишшо какой-то хлигель-адъютант. Ну я, конечно, вытянулся по всем правилам в струнку, стою и не дышу. Они идут, смотрют, стало быть, как почишшаны кони ну и вообще. Доходют до меня. Я замер. Царь посмотрел этак на меня да и здоровкается: «Здравствуй, - говорит, - казак!». Я, конечно, отвечаю по всем правилам: «Здравия желаю, ваше императорское величество!» - «Ты, - спрашивает царь, - какой станицы?» - « Заплавской, - говорю, - ваше величество». - «Мать и отец у тебя есть?» - «А как же, - говорю, - так точно, есть!» - «Ну, вот смотри, - говорит, - когда будешь писать им письмо, то пропиши от меня поклон и скажи своему отцу и матери от меня спасибо за то, что родили для меня такого бравого казака!» - « Слушаюсь, - говорю, - ваше императорское величество, не извольте сумлеваться – всё будет исполнено в точности!»

      И они уже, было, пошли, а потом царь вертается и спрашивает: «Так это у вас в Заплавской, говорят, хорошо картошка родится?» - « Так точно, - говорю, - ваше величество». - «А ты, казак, умеешь сам сажать её по-заплавски?» - «А как же, - говорю, - ваше величество, не уметь – на этом выросли!» - «А то, - говорит царь, - у меня тут, в Питенбурге, в займишше , хороший огород, земля, что надо, а вот картошка не родит, да и всё. Чи сам я не умею её сажать, чи  министры мои не так пашут землю – не выходит картошка, да и всё! Я и говорю теперь царице Александре Фёдоровне, что надо пригласить на вёсну простого казака – нехай посеет он». - «Рад стараться, - говорю, - ваше императорское величество! Посеем так, что засыпите свой погреб полно да ишшо на базар вашей царице хватит таскать!» - «Ну, вот, - говорит, - и слава Богу, нашёл-таки знающего человека!».

      Тут он обратился к своему хлигель-адъютанту, приказывает ему записать меня в записную книжку и говорит: «Жди, Лазарь Михайлович, вызову!»        

       Попрощался тут со мной за ручку и ушёл.

       - Да неужто царь сам картошку сажает? – засомневалась бабушка. – Что, у него мало прислуги?»

       - Сажает, тётушка, истинный Бог, сажает! Хоть они и цари, а исть-то да пить тоже ведь хочут. Да ишшо семья такая – целых восемь душ… Ну, вот – пришла весна, и вдруг слышу однажды: «Луковкин! Луковкин Лазарь! К командиру сотни!» Прибегаю я к командиру сотни, а он говорит: « Ну, братец Луковкин, удостоился ты чести – тебя зачем-то во дворец сам государь-император вызывает. И чего бы это? Ну, иди, - говорит, - да гляди, не подкачай батюшку Тихий Дон». Ну, я хоть и догадался, зачем меня кличет царь, а всё же испужался – как-никак, а сеял он с князьями, и с министрами, и с генералами разными, и ничего у него не выходило, а тут я, простой казак. Но деваться некуда – иду. А меня уж перед дворцом встречают. Привели меня во дворец и посадили на здоровую, как кровать, мягкую стулу. «Посидите, - говорят, - здеся, господин казак, а мы пойдём докладём царю». Я как сел, так и втоп. «Батюшки родные, - думаю, - куды это я попал – рай не рай, а возле этова. Глянь хоть на стены, хоть на потолок, хоть на мосты (полы) – и зеркала не нужно». Скоро слышу, зовут меня в покои. Я зашёл, поздоровкался. А за столом  сидят и завтрикают царь с царицей, мать царя, ну и девчата их тут и наследник.

      - А-а-а – это ты, Лазарь Михайлович? Ну, здорово, здорово! Милости просим нашего хлеба-соли откушать, - это, значит,  царь приглашает меня завтракать с собой, - а потом будем собираться ехать на пахоту». «Саша! – говорит он царице, - дай казаку стулу и тарелку. Это, - говорит, - тот казак, о каком, помнишь, я тебе говорил?». «Очень приятно, - говорит царица». А сама такая раскрасавица, беленькая, немного, правда, веснущатая, но дюже раскрасавица. 

       - А какой же у царя завтрак? – перебила бабушка, мало веря тому, что говорил племянник.

        И стал тут Лазарь Михайлович рассказывать, что вся еда у царя позолоченная да посеребренная: и картошка в мундире, и вареники, и пироги с капустою, и пышки с каймаком. А борщ так вообще диколоном  пахнет. 

       - Да как же можно лопать золото аль серебро да диколон? – сомневается бабушка. – Ты, Лазарь, маленько, наверное, забрехался?

       - Истинный Бог, тётушка, едят. На то они и цари, чтобы исть всё золотое да серебряное, да пахучее. Люди они к этому привышные.

       Во время всего рассказа Лазаря Михайловича бабушка качала в сомнении  головой, заплавская бабушка, Федосья Ивановна, слушала с удивлением, жена же дяди Лазаря, тётка Дуня, и мать и верили, и не верили. Что же касается отца, то он еле сдерживался, чтобы не разразиться хохотом. Он хотя и не был никогда в Петербурге и не служил ни в гвардейских, ни в простых армейских частях, кроме как на «бунтах», тем не менее он хорошо понимал, что дядя Лазарь просто врал. Хотел внушить доверчивой аудитории уважение к своей особе, как и все служивые, особенно гвардейцы, своим панибратством с самим царём. Но чтобы не обидеть гостя, отец дела вид, что слушает внимательно и верит.

      - Позавтрикали мы, - продолжал дядя Лазарь, - и пока царь запрягал, а царица укладывала на дроги харчи, я поиграл немного с наследником. Шустрый такой мальчишка, жалко только, что не казачонок…

      - Ну, хорошая  у царя картошка уродилась? – перебила дядю бабушка.

      - Не знаю, тётушка, не знаю! Не хочу брехать! Чего не знаю, того не знаю – не пришлось копать!
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      Я сидел, разинув рот. Я очень любил рассказы про царей, считая их сверхъестественными существами. А раз это так, то и сказочно богатыми. Так почему бы им не есть золото,  в золоте не ходить, не на золоте спать? Но вот что царь сам сажает картошку, я почти не верил. «Если царь такой богатый, так зачем ему самому возиться с посадкой картошки? – думал я. – Послал царицу на базар, да и купил бы, сколько нужно, или заставил посеять её своих министров или генералов. Разве  мало их у него в подчинении?»

       Только я хотел уточнить это у дяди Лазаря и одновременно спросить, какие у царя быки, как кто-то сильно постучал в забор. Хромая, я подошёл к окну. Из-за досок забора выглядывала косматая голова без шапки. Голова кланялась окну – просила милостыню, о чём я немедленно доложил бабушке. Любившая всяких «божьих людей», бабушка всполошилась, оставила гостей и, забыв, что я хромаю, послала меня звать нищего в курень. Я, сам любитель не так странников, как их необыкновенные рассказы о чужих странах, накинув на плечи шубейку, захромал из куреня к калитке. Там стоял заросший и грязный солдат-инвалид на деревяшке вместо ноги. Одет он был в старую, потрепанную шинелишку, здоровая нога -  в сапоге. В руках он держал засаленную котомку и старую серую шапку. 

     - Ба-шка велела, чтобы вы шли в курень, - пригласил я солдата. Солдат перекрестился, надел шапку и захромал следом за мной. 

     Войдя в прихожку, инвалид долго крестился на иконы, потом поклонился через дверь сидевшим в зале и по приглашению бабушки прошёл в «чёрную комнатку» (ударение на «а», так в казачьих куренях называются кухни-столовые). Бабушка предложила гостю раздеться, помыть руки и приготовилась сама поливать ему из кружки. Это она делала по евангельскому завету прислуживать «малым сим». 

      Солдат снял шинель и на суконной его старенькой, цвета хаки, засаленной гимнастёрке заблестело два «Георгия».

      - Ух ты, родной мой, да ты, оказывается, георгиевский кавалер! За что же это тебя господь сподобил?

      - На японской войне, тётушка. Один дали за Ляоян, а другой – за Мукден. Да вот под Мукденом ноги и лишился.

      После омовения бабушка, было, пригласила гостя в зал, к общему столу, но солдат наотрез отказался.

      - Если, тётушка, милость ваша, хотите меня покормить, то дайте лучше тут, а туда – спаси Христос!

      Бабушка налила солдату полную миску горячего борща со свининой, поставила тарелку холодца, положила большой кусок мясного пирога и поднесла кружку вина.

      Как ни хотелось мне дослушать рассказ дяди Лазаря, все же интерес к солдату-инвалиду взял верх. Я сел против него и во все глаза смотрел на человека, который был на настоящей войне. И не только был, а даже заслужил на ней два креста и потерял ногу. Меня подмывало сильное желание расспросить солдата подробней, как воюют, страшно ли на войне, как он заслужил награды и как лишился ноги, но стеснялся. Солдат, видно, был очень голоден, так как ел с жадностью. Во время еды он что-то хотел сказать бабушке, но она не разрешила.

      - Ты сначала поешь, как следует, а потом будешь говорить. Небось, горячее видишь редко?

       - И-и-и-и, тётушка, не только горячего – куска хлеба иной раз не видишь за целый день.

        -Ну, ешь! Ешь, родимый мой, не стесняйся!

       Из зала между тем голос опьяневшего дяди Лазаря бубнил ещё какую-то новую свою историю про царя. Воспользовавшись тем, что бабушка запретила солдату вести разговоры, пока он как следует не пообедает, я скользнул опять в зал. Уж очень велико было искушение и дядю Лазаря не пропустить, и солдата послушать.  

        « …А рыбалить ты, - спрашивает, - умеешь?» «А как же, - говорю, - так точно, умею, ваше императорское величество! На то я и донской казак!» «Ну, тогда, - говорит царь, - составь мне компанию!» «С превеликим удовольствием, - отвечаю я. И поймали мы с царём в тот день сто сорок три с поло-о-о-виною вот таких пудовых сазанов, - отмеряя от конца пальцев и до плеча длину сазанов, бубнил окончательно охмелевший заплавский гость.

        - Я сам, тётушка, тамбовский, -  донёсся до меня голос солдата. И я, не дослушав до конца, как дядя Лазарь ловил с царём рыбу, перекочевал к солдату.

        - Были у меня отец с матерью, да померли в восьмом от холеры, - рассказывал солдат. – Когда были живы старики, я возле них был, а померли – куда деться? Земли нет, ремесла никакого, чем кормиться? Вот получаю за них, - указал он на кресты, - шесть рублей в год. Так разве же можно на них прохарчиться? Вот и приходится…

       - Так у вас тоже, значит, земли нет? - спрашивает бабушка. – Мой сын служил в Воронеже, так рассказывают, что и там нет.

       - Да, тётушка, и у нас нет! Как рассказывают старики, с самой воли (с 1861 года) всё наше село арендует землю у помещика. Которые побогаче, так те выкупили у помещика на вечность. Ну, а как же я  буду её арендовать да пахать на одной ноге? Да и за что?

       - Ну, а чего же ты не женился?

       - Оно, конечно, если бы можно было жениться – совсем бы другое дело, совсем    бы по-иному жисть могла обернуться. Да кто же за меня пойдёт, за бедного калеку? Вот и заколотил свою избу да, почитай, два года уже и христарадничаю.

       - Ну, и ничего не слышно насчёт земли – может, всё же её дадут?

       - В начале войны ходили слухи, что царь вроде обещал. Сказал, что как только кончится война, то всем крестьянам, особливо тем, что воевали в Манчжурии, нарежут землю. Да вот уж скоро пять лет, как закончилась война, а что-то ничего не слышно.

       - Подожди, родной, подожди – не всё сразу делается. Слыхала я …

       И тут бабушка передала солдату рассказ отца о том, как царь просил у помещиков орден Белого Орла и что ему ответили на это помещики, и что на это сказал царь.

       - И-и-и-и, тётушка, это  только одни разговоры. Разве царь за нас, за простой народ? Конешно, за богатых. Вот простой народ терпел, терпел да и забунтовал. Но и бунты ничего не пособили. Сколько перепороли, перестреляли нашего брата – и не счесть. А сколько по острогам, в Сибирь? А всё из-за 

чего? Всё из-за неё, кормилицы.

       Гости один за одним переходили из зала сюда, подсаживались и слушали невесёлые рассказы служивого-инвалида. А дядя Лазарь, положив локти своего щёгольского красного мундира в лужу пролитого им на клеёнку вина, безмятежно храпел. Отец хотел было его поднять и уложить на кровать, но тётка Дуня, жена дяди Лазаря, воспротивилась.

      - Не тревожьте его, братка, нехай немного проспится так, - и она осторожно вытерла вокруг мужа стол…

      - Ничего, родимый, ничего, успокаивала солдата бабушка, - значит, время ишшо не пришло.

      А я опять, как тогда, при рассказах отца, в ярости сжимаю кулачки и, осмелев, спрашиваю:

      - Дядя, а на войне страшно?

      И солдат с разговоров о земле переходит на разговор о войне.

      - Сначала, конечно, страшно, а потом, когда пойдёшь в бой, всё у тебя закостенеет  и уж ничего не чувствуешь. Молишь только Бога, чтобы скорее, сразу, чтобы не мучиться. А выходит - вот так, как у меня. 

      И он стал рассказывать, как в бою под Ляояном в августе девятьсот четвёртого года  его ранило в руку, но легко. Он пробыл в госпитале всего десять дней, и там ему за это ранение сам Куропаткин навесил Георгия 4-й степени. Второе ранение в ногу он получил осколком снаряда под Мукденом в феврале девятьсот пятого. Раненый, он долго  лежал среди голых будыльев гаоляна и едва не замёрз, пока его не подобрали санитары. Потом прикинулся «антонов огонь», и ногу отрезали.

      - Второй крест, тётушка, мне тоже дали в лазарете. Приехало туда какое-то высокое петербургское начальство и стали всем раненым подряд вешать кому крест, кому медаль, кому просто давали иконку.

      Потом солдат рассказывал, как их   гнали маленькие японцы и как было больно всё время от них отступать.

      - А всё через кого? Через генералов-немцев! Продали они нас японцам. Разве супротив нашего солдата-русака япошка  бы устоял? Куда там ему! Кишка тонка, шкеты они против нас. Но приказ – отступать и отступать… Ну, спаси вас Христос, добрые люди, что накормили странника, напоили да ещё речей его глупых послушали. Заговорил я вас.

      Бабушка пригласила его переночевать у нас, но он наотрез отказался. С полной котомкой всякой всячины, которой ему напихала бабушка, солдат распрощался и ушёл. А я после его ухода недоумевал и никак не мог  разобраться в том, что говорил этот солдат про войну. Я никак не мог понять, как это генералы могут торговать солдатами. Я, было, кинулся за разъяснениями к отцу, но он уже сидел опять в зале и усиленно потчевал каких-то уже новых гостей. Подойти к нему я не решился.

       И тут я вспомнил про книжку, засел за неё и не оторвался, пока не кончил. Она меня настолько захватила, что некоторые её особенно острые захватывающие места я перечитывал по несколько раз. Позднее я узнал, что описанное в этой книжке событие действительно имело место почти две тысячи лет тому назад, но только не с царевичем, а с римским рабом Андроклом. Уйдя от своего жестокого хозяина-рабовладельца, Андрокл убежал в Африку и скитался там по пустыне. Однажды он набрёл на хромающего льва, который жалобно протянул человеку лапу. Сначала Андрокл испугался, а потом, осмелев, подошёл ко льву и обнаружил у него в ноге занозу. Андрокл вытащил её и этим приручил зверя к себе. Впоследствии Андрокл был пойман, привезён в Рим и присуждён к растерзанию дикими зверями. Выведенный из подземелья на арену цирка для казни Андрокл встретился со своим львом, которого тоже поймали и сейчас выгнали на арену, чтобы растерзать человека. И вдруг тысячные ярусы Колизея замерли от небывалой, сверхъестественной неожиданности, а потом гром оваций потряс весь амфитеатр. Лев узнал Андрокла и, несмотря на то, что был очень голоден, так как, готовя зверя для предстоящего кровавого зрелища, его не кормили несколько дней, он покорно лёг к ногам своего пустынного друга. Римский император Тиберий даровал Андроклу жизнь, отпустил его на свободу и подарил ему этого льва.

       Нога моя болела долго, и я ходил в школу, хромая. В первый же день по приходу в школу Иван Фирсович погладил меня по голове и сказал:

       - Молодец, Черкасов, молодец!

       За что он так меня похвалил, я узнал позже.

    11

      На пороге весна. Пасмурно. Нависли тяжёлые, похожие на дым от сырого костра тучи. Слабый низовой ветер. Ни тепло, ни холодно. Задержавшийся от недавней оттепели снег, наметённый в затишки большими грязно-серыми сугробами, взялся водой. Порой тучи разрываются и тогда сугробы, подставленные ласке тёплого предвесеннего солнышка, начинают подтаивать и растекаться по улицам мутной до черноты жижей, уменьшаясь в объёме и увеличивая грязь.

       На верхней окраине станицы праздничное оживление, как на ярмарке или на летние престольные праздники, только без карусели. Сюда сошлась почти вся станица. Присутствуем тут  мы – я, Егорка и Илюшка. Пашка от нас отошёл. Он теперь неразлучно дружит со своими одногодками Мишкой Карасёвым и Сёмкой Лосевым. Станица празднует масленицу. Доброжелательством духовенства и станичной власти праздник этот не пользуется. Батюшка громит его с амвона как праздник языческий, противный церкви. Атаман, по просьбе батюшки, тоже его преследует.

       А вообще это весёлый и жизнерадостный праздник молодёжи, праздник наступающей весны. Вот два дюжих парня, положив две толстые жерди на плечи и укрывшись лантухом (длинное и широкое полотнище из грубого холста), окружённые шумной толпой зевак, важно шествуют по одной из окраинных улиц станицы, подальше от церкви и станичного правления. Это и есть знаменитая «кобыла» - организующее ядро этого праздника. Для придания хоть отдалённого сходства с оригиналом передний парень держит под лантухом приподнятую палку с насаженной на неё деревянной чуркой. Это изображает кобылью голову. За «голову» привязана длинная верёвка, конец которой в руках ряженого мальчишки. Это маленький поводырь. Я всматриваюсь в него, угадываю и толкаю своих ребят:

       - Смотрите, ребята – да ведь это Сёмка Холодцов!

      Сёмка Холодцов, по кличке «Чижик» - наш одноклассник. У меня шевелится чувство зависти. Но я даже и думать не смею о том, чтобы принять какое-то участие в этой «кобыле». Могу только смотреть – бабушка категорически запретила мне связываться с «язычниками».

      Но вот галдящая толпа с криком, визгом и хохотом рассыпается перед кем-то сначала в стороны, а потом бежит по улице, перескакивая через плетни и заборы в чужие дворы, распугивая кур и приводя в неистовство собак. Забегают даже в чужие курени, спасаясь от дикого вида ряженых. Они одеты в вывернутые наизнанку овчинные тулупы, в страшных масках из овчины, с красными, кумачовыми ртами и такими же глазницами. На головах у них высокие, из картона, колпаки с махрами из чакана. Эти ряженые, делая страшный вид, гоняются за толпой, страшно щёлкают арапниками и кричат чужими, подражая акценту цыган, голосами:

        - Эй, кобы-ы-ы-лушка!!! Душно-о-о!!!

        Это «цыгане» - обслуга «кобылы». Они должны её сопровождать и добывать ей корм и пойло.  Детвора и молодёжь уходят от цыганских арапников, чтобы придать празднику больше оживления. «Цыгане» этой категорией зевак не интересуются, так как от них на «корм и пойло» для их «животины» особенно не разживёшься. Они высматривают в толпе добычу пожирней, и горе тому дядьке из пожилых, который даст зевака. Его поймают и будут сечь арапником до тех пор, пока он не откупится деньгами или натурой (вином).

       Так и случилось и сейчас. «Цыгане» выследили в толпе, кого им было нужно, окружили его и начали требовать выкуп. Дядька не согласился, и его, к моему ужасу, стали пороть арапником. Тогда он  вынул из кармана портмоне и что-то стал давать «цыганам». Они не взяли  и стали опять сечь беднягу. Толпа вокруг ржала, а «жертва», ковыряясь в портмоне, опять что-то стала совать «цыганам». Но они и на этот раз отказались от выкупа. Подхватив дядьку за руки, они мигом водворили его на «кобылу». Два «цыгана» стали его держать, а остальные сечь арапниками, но уже не его, а «кобылу». Та стала брыкаться и, наконец, свалила бедного седока прямо в грязный сугроб. Публика неистово ржала и хлопала в ладоши.

      Я возмутился такой бесцеремонности цыган. Я не знал, что это они поймали своего, подставного. Что в то время, когда над этим своим одни «цыгане» устраивали спектакль, другие из них рыскали по толпе, вылавливая настоящих «жирных» зевак.  И по мере того, как «кобыла» продолжала своё шумное шествие, эти ротозеи притаскивались к ней и, если они сразу не откупались, с ними проделывалось, но уже почти по серьёзному, то же, что и с подставными.

      Потом «цыгане» вдруг подхватили из толпы гармониста, образовали круг и с шутками, ужимками и прибаутками пустились в пляс, вовлекая в него всю публику. Через минуту, разбрызгивая грязь, танцевали все – и кто умел, и кто не умел. А кто не хотел, те спешили облепить всё то, что выше голов: заборы, деревья, крыши сараев и скирды сена – и криком   и хлопаньем в ладоши подзадоривали оттуда плясунов.

       Но что это? «Кобыла» и «цыгане», свёртывая на ходу лантух, срывая колпаки и маски, поспешно снимая с себя вывернутые тулупы, бросились наутёк, прячась во дворы.

       - Атаман!!!  - крикнули в толпе.

       И действительно, со стороны станицы в сопровождении своих помощников к толпе степенно приближался атаман. Крикнув больше для авторитета: «Разойдис-с-с-сь!!!» и, не обнаружив нигде «кобылы», он так же степенно отбыл. В общем, повинность отбыл. В душе атаман несомненно поощрял это невинное развлечение всей станицы, и в молодости сам, быть может, не раз наряжался «цыганом» или стоял под «кобылой». Ему сейчас нужно было как-то отчитаться перед отцом Иваном, который с особой настойчивостью ратовал за искоренение этого языческого праздника.

      Атаман скрылся. И опять - пойманный какой-нибудь ротозей-дед, полёт его под общий хохот в грязный сугроб, пиликанье гармошек, общий массовый пляс, вино и катламы.

      И так три дня масленой недели – среду, четверг и пятницу. Звуки гармошек, гомон праздничного народа, крики «цыган» и хлопанье их арапников слышны из края в край станицы.  А вечером третьего, последнего завершающего дня – финал. Кулачные бои, переходящие иногда в драку с применением дубинок и железных тростей. Вот тут-то   и нужен бы был атаман со своей свитой, но он, как правило, никогда в такие моменты не появлялся.
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      В понедельник первой недели поста, придя на урок закона Божия туча тучей, отец Иван начал прямо с притчи:

      - Вот мы с вами проходили евангельскую притчу о сеятеле. Кто эту притчу помнит, поднимите руки!

      Все взметнули руки вверх.

      - Ну-ка вот ты, - ткнул отец Иван пальцем Сёмку Чижика. – Расскажи-ка нам эту притчу.

      Путаясь, сбиваясь и заикаясь, Сёмка поведал притихшей аудитории о том, как в поле вышел сеятель и стал сеять. Одно его зерно упало на дорогу и было склёвано птицами, другое упало на каменистую почву, взошло, но из-за неблагоприятных условий скоро захирело и погибло. И, наконец, третье зерно упало на хорошую землю и принесло хороший урожай.

      Мы недоумевали, к чему это отец Иван вспомнил притчу о сеятеле, когда мы её уже проходили, и многие из нас отхватили за неё пятёрки. Но всё выяснилось сейчас же, как только Сёмка умолк.

      - Всё то, что сейчас вы услышали, относится ко всем вам, - начал отец Иван. – Вы помните из прежнего урока об этой притче, что зерно – это слово Божие, а дорога, камень и хорошая почва – это ваши души. И вот у некоторых из вас вместо души – камень. На него пали слова Божии, но не дали всходов, а следовательно, и плодов. Вот, например, сам рассказчик, - указал отец Иван на Сёмку. – Расскажи-ка, что ты делал на масляной неделе? Молчишь…Стыдно? Стыдно признаться, что наряжался в шутовские одежды, а из лица делал дьявольскую образину и тем терял подобие лика Божия… Не так ли?… Так!

       Отец Иван замолчал и, заложив руки за спину, поскрипывая из-под рясы хромовыми сапогами, которые мы принимали за женские ботинки (ведь ряса похожа на бабью юбку), стал молча прохаживаться по классу. Пошмыгивая носами, мы молчали тоже.

       - Настаёт  пост Христов, великие дни искупления грехов, а вы беса тешили! – продолжал отец Иван. – Вся эта ваша анафемская кобыла от язычества! От тех времён, когда наши далёкие предки поклонялись идолам, деревянным чуркам – Перуну, Велесу…Ежедневно, ежечасно, постом и молитвою нужно спасать души свои, а вы что?… Вы наряжаетесь в поганые одежды и маски и уподобляетесь Вельзевулу, приняв на себя его нечестивый образ. 

      Весь урок гонял отец Иван бедного Сёмку и ещё нескольких ребят, которые принимали участие в вождении по станице «кобылы». Досталось и тем, кто хоть и не водил эту «кобылу», но смотрел.

      - А вы что думаете? Думаете, что вас Бог не накажет? Вы, вместо того, чтобы лишний раз пойти в храм Божий и лишний раз помолиться, вы тоже бегали по станице и смотрели на это дьявольское скоморошество!…

      На страстной неделе, с понедельника до четверга, мы говели. В страстную среду была исповедь. Приглашая к аналою человек по десять, отец Иван накрывал нас епитрахилью и выпытывал у нас наши грехи.

       - Кайтесь чистосердечно во гресех своих. Только искреннее признание в противоугодных Господу Богу делах ваших поможет вам снискать у него всепрощение и забвение их!… В церковь ходить ленились?

       - Грешные, батюшка! – хором отвечали мы.

       - Скоромное по постным дням и в посту ели?

       - Грешные!…

       - Сквернословили?

       - Грешные!…

       - Отца с матерью не слушали? Старшим грубили? Непочтительно к ним относились?

      -  Грешные!…

       - По чужим садам и бахчам лазали? Анафемскую кобылу  на масляной неделе водили и смотрели?

       - Грешные, батюшка!…

       - Властью, данной мне от Бога, прощаю и разрешаю ти вси греси твои… Во имя отца, сына и святаго духа… Аминь!

       Счастливые от сознания того, что все наши прошлые грехи  прощены и можно начинать грешить снова, раз есть такой шанс на их прощение, и радостные оттого, что впереди целых одиннадцать дней 

 пасхальных каникул – конец страстной и вся пасхальная неделя, - удручённые только одной мыслью, что с этого момента и до принятия только после завтрашней обедни причастия, нам нельзя не только что-либо есть, но даже и пить, мы расходились из церкви по домам.       

                                                           ГЛАВА  ТРЕТЬЯ
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       Мой отец, Черкасов Тарас Григорьевич, был самым обыкновенным рядовым казаком станицы, ничем особенно не отличавшимся от остальных – ни богатством, ни службой, ни каким-либо особым положением.

      В своё время, в 1890 году, он окончил на пятёрки три класса той же школы, где сейчас учусь и я. И, быть может, только эти пятёрки и выделяли сейчас отца от многих станичников как человека грамотного.

     После школы отец стал помогать по хозяйству деду и рано овдовевшей матери. Дедушку своего не только я, но и отец, и моя тётка не помнят. Умер он, когда отцу моему было два года, а тётка Марина ещё не родилась. Слезая со стога, он напоролся на грабельный зубок и умер от заражения крови.

      Действительную службу отец, как кормилец, единственный сын у матери-вдовы и единственный внук у восьмидесятилетнего деда отслужил, как сказано раньше, при станичном конно-плодовом табуне рядовым табунщиком. Были тогда при станицах такие табуны для выращивания строевого молодняка на нужды казаков призывного возраста.

      В 1906 году после поражения в Русско-японской войне царскому правительству приходилось туго от своего возмущённого народа. Оно  не посчиталось с указанными льготами, и все состоявшие тогда в первой очереди запаса, как отец, были призваны в сводные казачьи полки на подавление крестьянских волнений в центральные губернии. «На бунты», - так говорили в казачьих станицах.

      От природы любознательный, жаждавший во что бы то ни стало постичь, вникнуть в смысл тех или иных непонятных явлений природы, событий жизни, политики, отец ни у кого не мог найти ответа на мучавшие его вопросы. После прихода с «бунтов», он мучительно искал ответа  на неотступно преследовавшую его мысль – где же правда? Правильно ли поступили казаки, участвуя в подавлении народных волнений, вызванных несправедливостью землепользования в крестьянских губерниях Российской Империи?. Воспитанный в духе казачьих традиций: царь есть помазанник Божий, а казаки – его верные слуги и телохранители, отец шёл на эти «бунты» со злобой на этих «смутьянов», осмелившихся поднять руки на «земного Бога», на основу закона, порядка и спокойствия. Но, придя через полтора года с «бунтов», отец стал критически относиться к непогрешимости существующего строя. Но ответа на то, почему существует и находится под покровительством закона такой порядок, когда один сыт по горло, а сотни других голодают, когда один имеет всё, а сотни вокруг ничего, когда… В общем, этих «когда» было много. Но как должно быть иначе, отец не находил ответа, да и ни у кого из-за боязни и не спрашивал. Учителей он тоже считал за людей имущих, стоящих в противоположном народу лагере, и поэтому за разъяснениями к ним обращаться тоже боялся. Да и они под страхом лишиться места всё равно ничего бы ему не разъяснили. Тогда отец обратился к книгам. Но так как своих  у нас не было, он стал завсегдатаем небольшой школьной библиотеки. Бывший его учитель Александр Иванович и наш теперешний учитель Иван Фирсович охотно давали ему книги, и он долгие зимние вечера просиживал за ними, иногда прихватывая и ночи. Читал он про себя, проглатывая страницу за страницей. Но потом, если попадалась особо интересная книга, отец, прочитав её первый раз про себя, предлагал послушать её домочадцам и читал её с самого начала уже вслух.

     Один по одному соседи узнавали, что Тарас занимается по вечерам чтением занимательных книжек, и наш курень скоро стал набиваться слушателями до самого порога. Они рассаживались на лавках, табуретках, на бабушкиной кровати. А кому не хватало места, садились прямо на полу, на корточки и, затаив дыхание, слушали. Бабушка ничего не имела против таких посещений, так как сама любила послушать чтение сына. Но иногда ворчала. Ворчала  за своё нарушенное ложе, запрещала в курене курить, ворчала, что много жжётся фитагену (керосина). Тогда посетители стали в складчину покупать керосин, а отца стали просить делать небольшие перерывы, чтобы выйти во двор покурить и обсудить услышанное. Некурящая же часть слушателей, женщины, пользовались этими короткими перерывами, чтобы погрызть семечки. И, выметая после гостей целые кучи подсолнечной и тыквенной лузги, бабушка беззлобно бранила неаккуратных соседок, угрожая не разрешать больше сборищ. Но наступал следующий вечер, и соседей опять набивалось полный курень. Редко только приходили Забродины – им было некогда. Они всё тачали сапоги. 

       В эту зиму отец читал «Воскресение». Чтение длилось больше месяца,  и больше месяца не только у баб, но и у казаков не просыхали глаза. После «Воскресения» отец принялся за «Вадима» Лермонтова.

      Однажды, отбывая сидёночную повинность, отец пришёл из станичного правления на обед сумрачный и злой. На вопрос матери о причине такого угрюмого настроения, отец зло махнул рукой и пробурчал:

       - Назар (станичный атаман) чуть в холодную не засадил.

      -За что? – тревожно спросила мать.

      Отец рассказал, как слух о том, что у нас в курене собирается народ и слушает чтение книг, да ещё таких книг, как проклятого церковью и синодом графа Льва Толстого, дошёл до атамана. Сам бы атаман ещё ничего – он в этом деле был полнейший профан, но разговор происходил при окружном приставе. И пристав поинтересовался, что за человек Черкасов Тарас и что за люди собираются к нему в курень слушать чтения. Выслушав объяснения атамана, пристав посоветовал ему пресечь эти чтения, а если читать, так только Евангелие, Библию или такие книги, как «Юрий Милославский», «Кузьма Рощин» и другие подобные.

       Вечером отец пошел к Ивану Фирсовичу, рассказал ему про предупреждение пристава и спросил, есть ли «Юрий Милославский». Иван Фирсович испугался, но удостоверившись, что изданное в 1899 году «Воскресение» дозволено цензурой, успокоился и дал отцу патриотического «Юрия Милославского».

       Во время читки «Милославского» в гости к нам приехал дядя отца, бабушкин брат Данил Иванович. Он кем-то служил на Парамоновских рудниках и частенько наведывался в станицу за вином.  Зная пристрастие племянника к чтению, Данил Иванович привёз на этот раз с собой толстую книжку писателя Животова «Цыган Яшка» и посоветовал:

       - Почитай-ка вот эту – и хлеба не надо!

       Закончив «Юрия», отец принялся за «Яшку». Открыв рты, затаив дыхание, не шелохнувшись и не требуя времени на перекур, слушали соседи потрясающую судьбу двух похищенных цыганом русских детей – братишку с сестрёнкой. И когда отец, устав от чтения, начинал зевать и говорить: «Ну, на нынче хватит!» - никто не хотел вставать и уходить, и все просили его прочитать ещё хоть листок, хоть страничку.

       Но и эти книги, хотя и были изумительно интересными, отца они не удовлетворили. Они не давали ему ответа на то, что он в них искал. А искал он, как часто сам говорил, правду жизни.

      - Правду твою пузачи от царя схоронили! – говорила ему бабушка
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     Выдавая дочь Марину замуж, бабушка положила ей на «каравай» (свадебный подарок) виноградный сад. Не тот, который был у нас при дворе, а который она, сделав торжественное заявление на свадебном пиру, обязана была купить дочери в тот же год. Но так как подходящего сада для подарка долго не находилось, покупка его из года в год всё откладывалась и откладывалась, вызывая всё новые и новые упрёки зятя по отношению к жене, а со стороны последней – нескончаемые слёзы:

       - Уж лучше бы вы, мама, его не дарили! Ведь он меня за этот сад поедом ест!

       Наконец, ровно через девять лет после обещания, долгожданный сад был куплен. Это было в тот год, когда я учился в третьем классе.

       По договорённости с продавцами составление гербовой (купчая крепость) назначили на первое воскресенье после Крещения в нашем доме. В назначенный день к нам в курень стал сходиться народ. Пришли продавцы – муж и жена, наши же станичники. Пришёл второй помощник станичного атамана и привёл с собой гражданского писаря и в качестве свидетелей двух каких-то стариков. С нашей стороны были приглашены Зимины, Забродины и Илюшкины отец и мать. Пришёл дядя Гриша с тёткой Мариной. 

       Угостившись специально приготовленным для этого случая обедом и помолившись перед иконами, приступили к составлению бумаги. Писарь развязал папку и приготовился писать, а бабушка, улыбаясь, полезла к себе под подушку, достала оттуда бязевую, замызганную от частого общения с «кухонными» руками, сумочку и высыпала её содержимое на стол. Это оказались золотые монеты, что вызвало шутку со стороны помощника атамана, нашей далёкой родни:

      - Не знал я, Прасковья, что они у тебя под подушкой – залез бы ночью и придушил!

      - Ну ты, Матвей, придумаешь! У тебя своих, небось, целый сундук, а душу христианскую сгубил бы напрасно, я то их под подушкой как раз и не держу. Достала из похоронки только для сегодняшнего дня.

      - Интересно, где же это твоя похоронка? Небось, там их ишшо целый чувал?

      - Был, да сплыл.

      Шутя с начальствующей роднёй, бабушка раскладывала монеты по столу на ровные жёлтые столбики, которых я, присутствовавший здесь же, насчитал тринадцать по десять блестящих кружочков в каждом.

       -Значит, сад покупается за тысячу триста рублей, - смекнул я. - Ого-го! Откуда же у бабки столько денег?

      Винограда и вишен с абрикосами мы продавали в сезон рублей на триста-четыреста да вина, быть может, рублей на сто. Больше у нас базарного товара почти не было, если не считать мелочи рублей на сто за год: плата за яйца, сало, картошку. Однако бабушка ухитрилась собрать каким-то образом за девять лет такую сумму. Ведь это был наш двухгодовой семейный бюджет, и эта сумма равнялась стоимости почти сорока коров.

      Бумага, вопреки логике, вопреки законному ожиданию дяди Гриши и тётки Марины и к изумлению отца, была сделана на бабушку. Дядя Гриша стал от такого решения тёщи белее этой купчей. Но чтобы скрыть от посторонних своё раздражение, он закашлялся, вроде бы чем-то поперхнулся, вынул из кармана платок и вышел на какое-то время во двор. 

       После сделки выпили, обмыли покупку. Дядя Гриша заметно выдавал себя своим мрачным видом. Тёща и жена боязливо на него косились. А на другой день он пришёл к нам опять и начал требовать от бабушки передачи сада на его имя или на имя жены. 

       - Как вам не стыдно, мамаша! – кричал он красный, как кумач, от бурлившего в нём возмущения. – Я девять лет ничего вам не говорил, ничего от вас не требовал, ждал, надеялся на вас, как на честную мать, а вы…

       - А ты что? Разве не на дочери моей женился, а на винограде?… Когда ты приходил сватать и лазил в ногах: «Отдайте за меня Маринку!», - я тебе никаких садов не обещала, а справила (дала приданое) и без садов дочь так, как дай Бог каждому. Я справила ей даже и то, што и не полагается: шубу лисью дала, машинку швейную, ковёр персидский, шёлковые занавеси на вашу завалюху и вместо полдюжины простых стульев дала дюжину венских. Дала корову с телёнком, дала столярный сундук и железную кровать заместо деревянной. Да мало ли ишшо чего? Так тебе всё мало, бессовестный, подавай ему сад!     

       - Но вы же этот сад положили на каравай. Вы же обещали. Теперь пошли дети…

       - А ты что? Надеючись на этот сад, наплодил их целую кучу? Вот попользуюсь года два, верну себе хоть часть на гроб, тогда и забирайте – в могилу я его с собой не потащу!

       Зять не удовлетворился таким обещанием и, обменявшись с тёщей далеко не родственными репликами, до крайности раздосадованный и злой, хлопнув с силой дверь, ушёл. Дома он сильно избил жену. Она пришла к нам и со слезами начала упрашивать бабушку отдать им этот сад, иначе ей теперь не будет жизни. Бабушка непонятно упорствовала и не соглашалась ни с какими доводами даже отца, державшего сначала нейтралитет, а потом заступившегося  за сестру.

       - Мама, отдайте! Ну зачем он нам? Ведь с этим насилу управляемся – такая махина, а тут ишшо этот на шею! И на чью же? Да на нас с Катериной!

       - Замолчи! И слухать не хочу! Наживи, да тогда и распоряжайся! Ишь, хозяин нашелся!

       Уважавший и боявшийся свою мать отец умолкал – полноправной хозяйкой по тогдашним законам была бабушка. По своему усмотрению она могла делать с хозяйством, что угодно. Могла даже лишить отца наследства. Я в душе держал сторону отца, и мне до слёз было жаль бедную тётку Марину, такую славную, такую ласковую мою няньку.

      Дядя с тёткой приходили ещё несколько раз, но бабушка была непреклонна. Наконец, они вроде помирились, но ходить стали реже, а когда и приходили, то речь про сад уже не заводили.
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       Вскоре по приезду в станицу наш учитель Иван Фирсович выписал к себе из Миллерово и из Зверево двух ребят моего возраста, своих родственников, для прохождения учёбы в нашей школе, так как прошёл слух, что с будущего года у нас прибавится ещё два класса и школа будет пятиклассной. Одновременно с этими ребятами приехала в гости к сестре молоденькая свояченица Ивана Фирсовича, ставшая с первого же взгляда моей второй тайной любовью. 

       Быть может, эта тайная амурная история и была причиной того, что я с первых же дней крепко подружился с Иваном и Алёшкой (так звали ребят), стараясь завоевать их расположение.  Я стал приглашать к себе в гости новых друзей, угощать их сушёным виноградом, сушёными вишнями, яблоками, грушами, абрикосами, так как дело было зимой. Я начал демонстрировать перед ними своё искусство ездить на Ваське и Игошке, чего они, как не сельские жители, делать не умели. Они даже и подходить-то к коням близко боялись. Я хвастался перед ними своим умением ухаживать за скотом и лошадьми – задавать им корм, поить, чистить. Очень уж мне хотелось, чтобы мои новые друзья, жившие в большой пришкольной квартире Ивана Фирсовича вместе с пленившей моё сердце учителевой роднёй, выставляли бы меня перед нею как рачительного хозяина и храброго казака. По моему мнению, эти мои познания были теми непременными условиями каждого молодого казака, теми мерилами мужчины, которыми должна пленяться каждая девушка независимо от того, городская она или наша, станичная.

       Неизвестно, узнала ли когда эта барышня, что у неё был такой горячий поклонник из учеников её зятя, так как пока я старался ей понравиться, она, погостив у сестры с месяц, уехала домой. Новые же мои друзья тоже, наверное, не догадывались, почему это я проявляю перед ними так много хозяйственного рвения. 

       Сельским житьём они тяготились. На все мои доблести они смотрели равнодушно. Оба они были мальчиками городского типа и занимались уже тем, о чём нам, станичным ребятам их возраста, и мыслить было ещё рано. И тем не менее они по характеру своих поступков совершенно отличались от братьев Кошелевых хотя бы даже тем, что в воровстве и вымогательстве их даже и заподозрить было кощунством. 

        Однажды в мае, почти перед самыми экзаменами, в одно из воскресений они предложили провести время за Варгункой, на маёвке, и похвалились, что принесли с собой две бутылки коньяка и кое-какой закуски, а я должен взять три рюмки и хлеба. 

       - Почему три? – спросил я, - а Егорка с Илюшкой? Я без них никуда не пойду.

       Сдружившись с приезжими, я не только не отдалился от своих старых друзей, а наоборот, старался сдружить и их с моими новыми знакомыми.

       - Да, да! Мы и забыли! Конечно, надо позвать и их!

       Я сбегал за ребятами, потом тайком от бабушки и матери, которые после обеда отдыхали, а отец где-то был в отлучке, завязал в узелок пять рюмок, налил бутылку вина, взял целый хлеб, кусок сала и вяленой рыбы. Лодка наша стояла в саду на привязи за старую грушу. Мы быстро отлили из неё просочившуюся за ночь воду и погребли за Варгунку.

       Разлив в этом году был средний, и за Варгункой  между заливчиками, бухточек, ериков и разных впадин оставалось ещё много не залитых половодьем изумрудных лужаек, на которых паслись коровы и кони. Многие из этих лужаек были уже заняты празднующей молодёжью старших возрастов, где с гармошками, где просто так. Много было свободных.

       Облюбовав ещё с нашего бугра отдельный, никем не занятый мысок, мы подгребли к нему. Время приближалось к полудню. День стоял солнечный, жаркий и тихий. Вода разлива стояла, как чай в чайном блюдце, не шелохнувшись. Раскинув  на траве захваченную мною из дому отцовскую винцераду (дождевик), я, Егорка и Илюшка начали раскладывать на ней закуску, а Иван с Алёшкой открывать свои бутылки

        После того случая в Заплавской, на свадьбе у деда, когда я так неудачно попробовал загадочной «воды», я не пробовал даже своего виноградного вина – оно мне претило. Поэтому я сейчас с любопытством и некоторым трепетом, похожим немного и на желание, и на боязнь, и на стыд, стыд от того, что я, ученик, участвую в таком неученическом деле, смотрел на красивые, с золотыми этикетками с царскими орлами и витиеватой надписью «Коньяк», бутылки. Над ними неумело орудовали перочинными ножами Иван и Алёшка, выковыривая из горлышек кусочки неподатливых пробок.

      «Должно быть хорошее вино, ишь как крепко закупорено! Какого-то Шустова», - прочитал я надпись внизу этикетки и поймал себя на том, что сглотнул слюну.

      Жидкость была красивого светло-янтарного цвета, и я залпом опрокинул себе рюмку в рот. И тут со мной случилось то же самое, что и тогда, пять лет тому назад. Егорка тоже поперхнулся, закашлялся и стал кататься по траве, а Илюшка зевал, как вытащенный из вентеря сазан, из глаз его текли слёзы. А Алёшка с Иваном выпили свои рюмки, как забродинские сапожники, даже не скривились, и теперь посмеивались над нами.

      - Скорее закусите, - кричали они, давясь от смеха, – вот ещё чёртовы девчонки! А ещё хвастаетесь - мы донские казаки!

      Выпили ещё по одной, но уже с большей предосторожностью, а от третьей я и Илюшка с Егоркой отказались наотрез – голова и так шла кругом. Тогда хозяева коньяка предложили нам другое угощение. Алёшка достал из кармана пачку папирос «Золотые» Ростовской фабрики Кушнарёва и предложил нам всем по папиросе. Я ужаснулся – как, курить?! Да ни за что на свете. А Илюшка с Егоркой, к моему удивлению, взяли  и, прикурив от спички, стали дымить. Но что это? Какой противный дым! Смешавшись с винными парами, дым от папирос стал невыносимо гадок,  и меня начало тошнить. Я отполз от стола. Мальчишки  вслед мне презрительно бросили:

      - Барышня! 
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      Третий класс я окончил на пятёрки по всем предметам и с похвальным листом и наградной книжкой был переведён в четвёртый класс.

      Вообще-то до 1911 года наша школа была трёхклассной и называлась «Бессергеневская церковно-приходская школа». В 1911 году во время летних каникул за счёт длинного и широкого коридора школы сделали ещё два класса – 4 и 5-й, и школа стала именоваться «Бессергеневское министерское 2-классное училище». Не пятиклассным, а именно двухклассным. 

       В первый год существования училища пятый класс был укомплектован второ- и третьегодниками. Сидели они в третьем классе лишний год и два не как неуспевающие, а для подготовки в городские учебные заведения.

       Сразу же после выпускных экзаменов отец Иван, но уже не тот, что был после  отца Гавриила, а другой и тоже Иван, отобрал из нас четырёх человек для обслуживания церковного алтаря, вместо учеников, отцы которых не пожелали учить дальше, в 4 и 5 классах, своих ребят. В число четырёх попал и я. Остальные трое – мои одноклассники. Нам было приказано придти в первое же каникулярное воскресенье в казанский предел алтаря и поступить в распоряжение старика, которого мы там увидим.

       - Не бойтесь, ребята, -  подбадривал нас Димка, - это мой родной дед по матери Яков Петрович Рубцов.

      Этого дедушку мы хорошо знали. Он всегда суетился в алтаре при всех богослужениях. Это был лет шестидесяти пяти старик с большой окладистой бородой, как у моего заплавского прадеда. Выполнял он в алтаре роль заведующего алтарным хозяйством. В его распоряжении был комод и большой, окованный железом сундук. В комоде дед хранил дорогую, парадную утварь, употребляемую только в торжественные, годовые праздники. В сундуке же хранились запасы ладана, алтарных свеч и фабричные, спрессованные из пыли древесного угля брикетики для разжигания кадил. В этом же сундуке хранилось и вино для совершения евхаристии (таинство причастия). Вино было городское, в бутылках с такими красивыми этикетками, что мы всегда облизывались, когда дед Яков доставал бутылку для отца Ивана. Конечно, это вино было совсем не таким, какое я пил за Варгункой с ребятами. То вино не только не было сладким, а даже вроде горьким. Домашнее же вино было кислым, а это вино должно быть особенным – ведь это именно из него делается такое вкусное причастие, которого так мало попадало в рот, но от крошки которого так приятно во рту и чуть-чуть приятно кружится голова. 

      Дед Яков быстро перезнакомил нас с нашими несложными обязанностями по обслуживанию духовенства во время богослужения. Мы должны были также поддерживать чистоту. Полы же мыли раз в неделю девочки не старше десяти лет, так как женский персонал с определённого возраста в алтарь по церковному уставу не допускался.

      Знакомя нас с нашими обязанностями, дед Яков тут же предупредил, чтобы мы, Боже сохрани, без спроса не брали для себя ничего, даже кусочка просфоры. 

       - Чуть что отец Иван заметит, так сразу же под одно место коленом и кол по поведению, - подвёл итог дедушка Яков.

       В строгости по отношению к ворам отца Ивана мы убедились скоро. 

       Видя то тут, то там валявшиеся на полу как бы нечаянно оброненные медяки, а иногда и серебро, мы подбирали их и сдавали деду Якову, совершенно не подозревая, что всё это делалось отцом Иваном нарочно, в целях проверки нашей честности. В это был посвящён и дед Яков.

       Первым неустойчивым из нашей четвёрки оказался Гришка Субботин, которого поп самолично поймал на месте преступления, когда Гришка, воровски озираясь, схватил с пола трёхкопеечную монету  и, вместо передачи её деду Якову, запихал её к себе в карман. Отвесив Гришке несколько оплеух, духовный пастырь сорвал с него стихарь и пинком под зад вытолкал его из алтаря под смех девчонок-учениц, которые церковную повинность отбывали в этом пределе отдельно от мальчишек.
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       В этом году финансовые возможности нашей семьи позволили отцу произвести нашему старому куреню, которому было лет под семьдесят, капитальный ремонт.

       Из года в год, ещё до пожара станицы, из соседней Багаевской лесной биржи понемногу завозился лес: пластины, доски, подтоварники, а из города – кирпич, гвозди, кровельное железо. Всё это аккуратно складывалось, ожидая своего применения.

       К ремонту приступили в начале июня, чтобы до сенокоса выполнить все основные работы. Ремонт производили плотники-специалисты, на «хозяйских харчах». Мы с друзьями крутились тут же и мешали мастерам. Мы то подбирали чурбачки, то пытались рубить, строгать и пилить, тупя инструмент. Нас прогоняли, но через минуту мы опять брались за своё. Наконец, старший плотник, чтобы отделаться от назойливых «подмастерьев», сделал мне, как хозяину, игрушку – подобие старинного арбалета. По совету мастера я наделал камышовых стрел, залив их концы для устойчивости смолой.

      Расчет плотников оправдался. Мы перестали им мешать. С первого же момента игрушка, окрещённая нами «самострелом», очаровала не только нашу тройку, но и пятнадцатилетнего Пашку, уже покинувшего, как я раньше сказал, нашу компанию. Чтобы не расстраивать ребят, я свеликодушничал  и объявил самострел собственностью всех нас четверых с правом стрелять из него по очереди.

      На второй день весть об этом необыкновенном ружье облетела не только нашу улицу и сделала его предметом зависти как моих сверстников, так и  ребят постарше, в том числе братьев Кошелевых. Начиная с утра, двор наш буквально  осаждался ватагами ребят, которые ходили за гордыми обладателями волшебной игрушки по пятам и считали за особое счастье подержать это диковинное ружьё, предмет мальчишеских грёз, хотя бы только в руках, даже не стреляя. Но вот результат забавы с этой игрушкой не замедлил сказаться в этот же день. Если плотники избавились теперь от надоедливых «помощников», то во всех соседних четырёх дворах дым теперь стоял коромыслом. Бедные куры, развязно раньше хозяйничавшие по всему двору и даже нахально забиравшиеся в чуланы, теперь сюда и клювы свои показывать не смели, а отсиживались на задворках, по бурьянам или под амбарами. У бабки-просвирихи мы выбили два стекла, за что был отшлёпан я, хотя неосторожно выстрелил Пашка. У Зиминых нечаянно попали в Пашкину бабку, и она, ухватившись за поражённое место рукой, начала громко стонать и охать. У Егорки мы подбили курицу и разбили окно, за что Егоркина мать, женщина хоть и кроткая, но и она пообещала повыдергать нам ноги, а Егорку убить. У Илюшки одна из стрел нечаянно залетела в пекарку, что-то задела и свалила с полки и, отскочив рикошетом, угодила в кастрюлю с каким-то варевом. Илюшкина мать, женщина бедовая и энергичная, под стать своей матери, разразилась целым каскадом ругательств и так воинственно и стремительно выскочила из пекарки с чаплей, что мы еле успели разбежаться от неё в разные стороны. Но Илюшке это всё равно даром не прошло, хотя самострел был мой, а стрелял Егорка. 

      У нас во дворе то же – распуганные куры, разбитые окна, ушибленная несколько раз бабушка, а у создателя арбалета – перевязанная щека.

      Наконец, по настойчивой жалобе бабушки отец отобрал у меня самострел и куда-то его спрятал. Это было в субботу, а в воскресенье мы ходили скучные и унылые, как потерявшие что-то дорогое, заветное и из-за какого-то пустяка передрались между собой.

      В понедельник отец с матерью  куда-то уехали. После их отъезда я с помощью Илюшки (Егорка и Пашка тоже уехали со старшими) произвели во дворе повальный обыск в поисках самострела. Мы шарили в яслях, за яслями, проверили кизяки, бурьян за амбаром, дрова, но самострела нигде не было. Понурые и жалкие, мы с надеждой смотрели на бабушку, чутьём угадывая, что она знает, где наша забава.

       - Ба-шка, ведь вы знаете, где самострел, - жалобно спросил я.

       - Здрасте, отец схоронил, а с бабки спрос!

       - Отдай, Ивановна, - вступился старший плотник – творец арбалета, которому мы подбили щеку. Ведь – дети, поиграться хочется. Ведь и мы когда-то были такими же. Отдай, только прогони со двора! Нехай мотают за Варгунку и стреляют там лягуров!   

       Бабушка сжалилась и указала, где лежит пропажа, но, как и советовал плотник, отправила нас баловаться подальше, за Варгунку.

       - Да смотрите, глаза один другому не повыбивайте, да в уток и гусей не стреляйте!

       Мы согласились на все условия, лишь бы заполучить обратно в свои руки арбалет, эту успевшую стать любимой игрушку. Самострел преспокойно лежал в погребе, в бочке от вина, куда мы и не помышляли заглянуть. Подхватив его, мы помчались к реке. И как это мы сами раньше не догадались упражняться в стрельбе именно здесь, где нет ни кур, ни бабок, ни окон, ни кастрюль с варевом? Не было бы ни ругани, ни шлепков, не прятали бы самострел. За нами следом устремились и ребятишки-болельщики, гроздьями висевшие на нашем заборе, пока мы с Илюшкой искали потерю. 

      Братья Кошелевы стояли у забора своего двора и с завистью провожали нас, счастливчиков. Они уже работали наравне с остальными  мастерами, и отчим не позволял им отлучаться без дела с рабочего места. Погулять и поиграть они могли теперь только вечерами да в праздники.

      За Варгункой нам никто не мешал. Только в нескольких местах шумно барахтались в воде ребятишки, да почти сплошь небольшими стайками, добывая в прибрежном тальнике и осоке еду, плавали утки и гуси. Мы послушались бывалого деда-плотника и для своих упражнений избрали совершенно безопасные для межсемейных отношений мишени – лягуров. Большие водяные лягушки мириадами населяли Варгунку и Аксай и неподвижно проводили свои дни на их илистых берегах, равнодушно, словно нехотя, мимоходом ловя на язык неосторожных букашек и мух.

      Мирные, безобидные и даже полезные человеку твари, привыкшие к нестрашным отражениям в воде бродивших по берегу телят или даже мирно следовавшего береговой тропой человека, привыкшие настолько, что пугались только трусливейшие из них, в этот день совершенно не подозревали о губительной участи многих из них, которая ждёт их от этих безобидных на вид двуногих отражений в воде.

      И вскоре путь нашего позорного шествия усеялся несчастными земноводными, которые плавали после наших забав в прибрежной осоке вверх лапками, валялись в грязи с проломленными черепами, перебитыми позвонками, отбитыми конечностями, сверкая на солнце белоснежными манишками своих брюшков. За право один раз стрельнуть мы с Илюшкой нанимали желающих доставать нам из грязи и воды стрелы, так как запас их у нас был ограничен. Желающими оказались все. 

      Но вскоре нам это надоело, и мы, пренебрегая наказом бабки, нарушили данное ей слово и, не думая совершенно о последствиях, переключились всё же на более заманчивое – на гусей и уток. Вреда мы им, правда, не причинили, но заставили поднять такой отчаянный крик, что сбежались прибрежные хозяйки пернатых, и нам, под выразительную их ругань, пришлось спешно ретироваться в свои благословенные пенаты, где нас могли ругать только собственные матери и бабушки.
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      Часто просили у меня самострел и братья Кошелевы. После того случая размолвки я с ними помирился и нисколько уже на них не сердился. Сейчас я охотно давал им свою забаву немного пострелять, но только обязательно в присутствии меня и моих друзей, так как побаивался со стороны братьев насильственной экспроприации. Но одно дело попросить интересную игрушку, подержать её в руках, испробовать даже её применение, другое же дело – иметь её в нераздельной собственности. 

      И вот между мной и братьями по их почину начались меновые переговоры. Они начали предлагать мне за самострел и деньги, и губную гармошку и ещё что-то. Но я ни на продажу, ни на обмен не соглашался. Приставали они долго, но я был непреклонен. Тогда братья снова пошли на шантаж.

      Нам, детям, вменялось в обязанность загонять каждый день из табуна по домам наших недисциплинированных бурёнок. Как бы ни наедались они в табуне за весь длинный летний день, вечером, при роспуске табуна, они всё равно, если их не встречали хозяева, оставались допасываться и допоздна бродили по окраинам станицы или у берегов Варгунки и Аксая. Поэтому мы точно, в одно и то же время, каждый вечер брали палки и шли за Аксай – место роспуска стада.

       Братья Кошелевы в табун с нами никогда не ходили – им некого было загонять. Но вот вскоре после несостоявшейся сделки за нами увязался младший – Серёжка. В этот день мы пошли в табун вдвоём с Пашкой и Серёжку в свою компанию приняли с удовольствием. Придя на обычное место ожидания табуна, мы с Пашкой было присоединились к какой-то игре наших сверстников, но Серёжка стал настойчиво звать нас дальше, в извивы ерика, подальше от встречающих стариков, обещая показать что-то сверхинтересное, что при стариках показывать никак нельзя. Мы пошли.

       Выбрав местечко, откуда стариков не было видно, Серёжка достал из кармана пачку папирос и предложил нам закурить. Пашка взял, а я, вспомнив маёвку, наотрез и с отвращением отказался. Серёжка настаивать не стал, закурил сам, дал прикурить Пашке и как бы невзначай стал пускать в мою сторону тонкие струи дыма, которые, расплываясь в недвижном воздухе в синие ароматные волны, приятно и соблазнительно щекотали мои ноздри и вызывали непреодолимое желание попробовать.

       Я удивился. Тогда, в мае, я чуть не сорвал от отвращения. Табачный дым, смешанный с винными парами, был омерзителен. Сейчас же ничего подобного не ощущалось. Дым был настолько ароматен, что я начал уже жалеть о том, что отверг Серёжкино угощение. А он между тем не переставал на меня дымить и предложил опять:

       - А, может, всё же попробуешь?… А?

        Мне только и нужно было это.

       - Ладно, давай!

       Серёжка дал мне папиросу и протянул свою прикурить. Но тут я сразу почувствовал, что между соблазнительным ароматом в воздухе и вдыханием этого аромата в себя оказалась пренеприятнейшая разница.  Со мной случилось то же самое, что и на маёвке от коньяка. Я задохнулся, начал кашлять, на глазах показались слёзы, во рту стало противно и затошнило. Пашка и Серёжка смеялись.

      Гоня вместе с нами из табуна наших коров, Серёжка завёл речь:

      - Ну, так как, Андрей, самострел поменяешь на что-нибудь?

      - Нет, не променяю!

      - Ну, так продай!

      - И не продам – понятно? И не продавать, и не менять не буду! Всё! И больше, пожалуйста, не приставай!

      - Ну, хорошо же! Так вот, за то, что я на тебя перевёл папиросу, отдашь мне копейку. А за то, что не продаёшь и не меняешь самострел, я скажу дяде Тарасу, что ты курил. Даю тебе сроку до завтра!

      Так вот с какой целью увязался за нами Серёжка и угощал меня папиросой! Оставшись один, я соображал, какой же грех больше: говорить плохие слова или курить? За плохие слова уж и не такую страшную трёпку задала мне тогда мать. Если за курение попадёт так же, то это еще полбеды. Да и курить я больше не буду.            

       Утром я собрал на совет ребят – что делать? И совет постановил: лучше быть побитым, но самострела не отдавать! И вот на наглый ультиматум я ответил категорическим отказом. Серёжка пригрозил ещё, его поддержал старший брат. Я показал обоим дулю.

       В этот же вечер, когда я пригнал из табуна коров, а отец и мать приехали из степи и были дома, отец подозвал меня к себе и приказал:

       - А ну, дыхни!

       Я дыхнул.

       - Смотри! Если замечу – убью!

       И всё! И больше ничего! Пригрозив, отец занялся своим делом, а я возликовал – братья Кошелевы просчитались. С каким злорадством я теперь смеялся над ними и показывал им кукиши.

       - Ну, что, ябеды, ваша не взяла?

       Они в бессильной ярости грозили мне кулаками.  
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      В тридцатых годах девятнадцатого столетия, лет через двести после китайца Ян-Чен-Хо, в станице появился ещё один бродячий торговец вразнос, еврей по фамилии Шмуль, торговавший всякой мелочью. Деды не помнят причины, по которой этот странствующий офеня избрал нашу станицу рынком сбыта своих простых, но таких нужных в хозяйстве товаров, так как ему тут были солидные конкуренты в лице домовитых станичников, имевших лавки, полные не только этой мелочью, но и добра покрупнее. Очевидно, и здесь дело не обошлось без какой-либо сердечной истории. Но старики хорошо помнят, что когда началось строительство новой каменной церкви, которая стоит и поныне, Шмуль предложил на строительство храма крупное по тем временам пожертвование. Надо сказать, что церкви тогда строились почти на одни доброхотные пожертвования не только прихожан, но и извне. Скрепя сердце общество ему отказало по мотивам того, что принимать дар на такое дело от нехристя, да к тому же ещё и еврея, считалось большим грехом.

       Шмуль не отступил от своего замысла и после разговоров со священником пошёл на тягчайшее перед своей нацией преступление, грозившее вечным проклятием ему и его потомкам до седьмого колена и вечным изгнанием из своей среды. Он изъявил желание порвать с иудейской верой и перейти в христианство. Но в качестве компенсации за такое самопожертвование, как отказ от веры предков, он просил принять его в казачье сословие, разрешить поселиться в станице навечно и открыть тут постоянную торговлю. От полагающихся в таких случаях пая земли и права на все угодия Шмуль торжественно отказывался в пользу общества.

       Почесали старики и батюшка в затылках – слишком уж заманчивы были деньги «жида» и слишком соблазнительно было для батюшки принять в лоно православной церкви и в «стадо Христово заблудшую овцу». Но как бы не продешевить, нет ли тут какого подвоха? Ведь эта нация хитрая – что-либо предпринять себе в убыток – дудки! Уж что-то до подозрительности скромно запрашивал «жид» этой компенсации. А, впрочем, чем они рискуют? 

       Но это были уже не те времена, когда такого рода вопросы, как принятие в казаки, решались одним станичным сходом. Это было запрещено ещё в 1682 году царём Фёдором Алексеевичем. Теперь, помимо общественного приговора, нужно было обращаться с просьбой об утверждении к самому царю, а для этого требовалась поддержка Войскового атамана. К тому же речь шла о еврее, о представителе всеми гонимой, всеми презираемой нации, которым и жить-то на Дону, кроме Ростова, не разрешалось оседло нигде.

       Но как бы там ни было, а фамилия Шмуль скоро была переделана на Шмелёв. Странствующий галантерейщик стал оседлым, полноправным казаком станицы Бессергеневской и полновластным хозяином торговой фирмы «Шмелёв и сыновья». Три местных торговца с пеной у рта орали на станичном сходе, чтобы Шмуль отказался от торговли, как это было принято раньше, и приобрёл бы себе коня и седло. Но подмагарыченное Шмулем  общество к голосу их не прислушалось, да и времена теперь стали иные, не те, когда принимали в казаки китайца. И вскоре на церковной площади станицы, на усадьбе первого разорившегося конкурента, выросли большой кирпичный магазин и кирпичный жилой дом купца Шмелёва. А позади, во дворе, воздвигались громадные каменные складские помещения.

       Новая торговая фирма, несмотря на то, что все ростовские евреи-оптовики отказали отщепенцу в кредитах, процветала, а её хозяин – новоявленный христианин – стал ревностным прихожанином церкви с почётным местом среди маститых стариков.

       В описываемое время в станице торговал уже внук зачинателя – Шмелёв Андрей Михайлович, или Шмель, как его теперь называли. Он был женат на коренной казачке из хутора Казачьего из-под Сулина. Жена  Андрея Михайловича сидела у него теперь за кассой в главном магазине. За прилавками же стояли вышколенные, приторно вежливые, в безукоризненно выутюженных тройках, белоснежных манишках, с галстуками «бабочкой», прилизанными волосами и парикмахерскими проборами приказчики. Это, главным образом, были продавцы «красного» товара: галантереи, обуви, бакалеи, гастрономии. На скобяных же, пеньковых и лубяных товарах, на керосине и дёгте стояли мальчики-ученики.

       Сам Андрей Михайлович торговал всем, начиная от мануфактуры и обуви и кончая булавками и брючными пуговицами. А перед сезоном у магазина и во дворе появлялись ярко-красные, с синими и белыми декоративными росписями американские травокоски «Мак-Кормик» и «Деринг-Идеао», аксайские лобогрейки и кагальницкие веялки мастера Ф.Д.Пономаренко.

       По воскресеньям и праздничным дням, а иногда и в будни, особенно в длинные зимние вечера, лавка Андрея Михайловича превращалась в своеобразный клуб, куда собирались станичники - послушать новости, рассказать свои, обсудить в меру и очень осторожно разные политические вопросы, покритиковать начальство, поругать турок, пособолезновать единоверцам грекам и болгарам, которых угнетают «неверные», и просто так, посудачить. Хозяин выписывал «Русское Слово» и читал его от и до посетителям – вчерашним, сегодняшним и завтрашним своим клиентам, которые в этот  момент сидели на прилавках, как на скамейках, мешая покупателям, и курили бесплатно дешёвые папиросы своеобразного клуба. 

       Покупателей в лавке уже нет. Выручка женой подсчитана и унесена с собой в дом. Кажется, уже пора и магазин закрывать. Но нет – вежливый хозяин, угодничая перед потребителями его товаров, перед теми, кто его кормит, поит и множит его богатство, продолжает разглагольствовать о политике. Приказчики, проклиная в душе хозяина и особенно его гостей, но сохраняя на лицах вежливое и подобострастное выражение, с нетерпением дожидаются момента, когда же, в конце концов, уйдут эти назойливые посетители. Но Андрей Михайлович неумолим. Задерживание гостей, чтение и разъяснение им «Русского Слова» было своеобразной рекламой его торговому заведению, своеобразное привлечение покупателей.

      И надо полагать, что торговые дела Андрея Михайловича преуспевали. В 1910 году он купил у предпоследнего своего разорившегося конкурента двор с хорошим кирпичным домом, небольшой деревянной лавкой и двумя каменными сараями, расположенный на станичной площади, почти у самого станичного правления. Вскоре он променял его на худший двор, без всякой придачи, но зато на церковной площади, почти против своего торгового заведения. Через некоторое время он стал на этом месте строить себе большой кирпичный жилой дом городского типа со всеми городскими удобствами, но не достроил. Помешала война 1914 года. 
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      Но не всем так везло, как повезло изворотливому и хитрому Шмулю. Среди коренного казачьего населения станицы жили ещё несколько семей так называемых иногородних, или хохлов, но тоже коренных жителей станицы с незапамятных времён. Это были потомки бежавших на Дон от произвола помещиков или те, которые прибыли сюда, наслышавшись о донских «молочных реках и кисельных берегах». Эта миграция произошла уже после 1682 года, когда царским указом было строжайше запрещено принимать в казаки без царского разрешения кого бы то ни было. И в казачье сословие могли пробираться только или при поддержке влиятельных, известных царю лиц, или такие проныры, как обладающие капиталом Шмули. 

      Остальные, не обладая ни уменьем, ни сноровкой, не имея ни десятины земли, ни капиталов, ни протекции, вынуждены были заниматься, чтобы не идти по миру, всем тем, чем не умело и не хотело заниматься разбалованное льготами казачество. Они стали плотниками, жестянщиками, кровельщиками, каменщиками, печниками, шорниками, сапожниками, портными, кузнецами, бондарями, шли в батраки.

       Все эти ремёсла казаками презирались как неприсущие казачьему положению, кроме двух-трёх, как, например, кузнечное, портновское и отчасти шорно-сапожное ремёсла, и то лишь только потому, что каждый казак во время походов должен был уметь подковать коня, починить порванное обмундирование, отремонтировать седло или уздечку, прибить к сапогам подмётку или наложить латку. Придя со службы, казак, не каждый, конечно, от ковки коня переключался  кто на ковку волов и ремонт телеги, кто на пошивку сюртуков или тачке сапог. Всё это сначала для себя, потом в виде услуги неумелой родне, причём бесплатно, а потом уже и за плату неумелым станичникам. Так что наряду с кузнецами, портными и сапожниками из «хохлов» в станице были кузнецы из коренных казаков, как, например, наши соседи Зимины, портные, как отец Илюшки и все мои трое дядей по матери, о которых разговор будет дальше, и сапожники, как наши вторые соседи – Забродины.

      Нужно сказать, что в нашей станице, по существу не очень зажиточной, коренной неказачий контингент только что назывался иногородним да не пользовался казачьими земельными правами. Но никто никогда их не дискредитировал и не попрекал сословием. Были, конечно, маленькие отступления и конфликты, но это в основном при породнении.

       Их девчата наравне с казачками ходили на одни и те же «улицы», дружили с ними и так же, как и их подруги-казачки, одевались. Из-за особо смазливых хохлушек ребята-казаки дрались между собой, как и из-за казачек. Их так же охотно брали в жёны казаки, как и своих девушек. Казачья семья в таких случаях не теряла ничего, так как  потомство от такого брака всё равно считалось казачьим. Если же девушка-казачка выходила замуж за хохла, то она теряла своё казачье звание и потомство от неё тоже не считалось казачьим. Исключение было только в тех случаях, когда невеста-казачка была бедна, а жених-«хохол» с достатком. В таких случаях казак-бедняк считал за честь породниться с богатеем-иногородним.

      Парни иногородних также пользовались почти всеми правами молодых ребят-казаков. Казачья молодёжь охотно принимала их к себе в компанию, особенно если среди них были гармонисты, танцоры, запевалы и песенники. Растворившись в среде казачества и переняв все его обычаи и нравы, иногородние отличались от казаков разве лишь тем, что им не разрешалось носить казачьи фуражки и лампасы и служить в казачьих частях.

      Некоторые из иногородних жили очень бедно, перебивались случайными заработками или шли в работники к богатым не только казакам, но и к богатым из иногородних. Другие, хотя и не имели земли, но жили почти так же, а отдельные семьи даже лучше, чем подавляющая часть казачьего населения. К таким семьям принадлежало в станице несколько фамилий. Это были два брата Пименовых – Осип и Василий, больше известных в станице под прозвищем Панарины, Алексей Иванович Шорников, Пётр Иванович Сетков и Дмитрий Прохорович Булгаков. 

      Так как в моём повествовании эти четыре фамилии и их отпрыски будут играть ту или иную роль, на них следует остановиться.

      Старший из братье Пименовых – Осип Ефимович – был женат на Илюшкиной тётке по матери, то есть на казачке, и имел от неё двух сыновей и дочку. Старший сын их Дмитрий был старше меня на три года, второй, Сашка, одногодок, а дочь Шурка была моложе меня года на четыре. Осип Ефимович был прекрасным портным-профессионалом, чему научил и старшего сына Дмитрия. Станичные щёголи только и предпочитали ходить в брюках и сюртуках, сшитых старым Пименом. Меньшего, Сашку, он к этому ремеслу не приучал, а прочил вывести его «в люди», отдав после станичной школы продолжать учиться в город. 

       Кроме портняжества, Осип Ефимович занимался ещё и тем, что в сезон молотьбы ездил по токам со своей веялкой и веянием обмолотов зарабатывал у безвеялочных казаков хлеб натурой и этим хлебом обеспечивал свою семью на целый год.

       Помимо этого, отдавая свою непокорную дочь за хохла, Илюшкина бабка сначала грозилась лишить её всякого приданого, но в последние дни перед свадьбой, видя, что никакие уговоры не действуют и что дочь всё равно пойдёт за «хохла» и без приданого, сжалилась и не только отдала ей все эти подушки, перину, кровать, столики, стулья, зеркало и прочее, но и подарила или, как говорили, положила на каравай часть виноградного сада. И подарила не так, как моя бабушка своей дочери Марине, а ввела их во владение в первую же весну. Этот сад тоже был большим подспорьем в семье Пименовых.

       За свою смекалистую, умную голову, за казачьи ухватки попеть, потанцевать, лихо отколоть трепака Осип Ефимович пользовался среди казаков станицы большим уважением.

       Брат его, Василий Ефимович, тоже портняжил, но не так удачно. Он не имел ни веялки, ни коня, ни виноградного сада. Но он имел разборные и перевозимые карусели. Кони в упряжках к кареткам на четыре человека были художественно выполнены из дерева в стиле русских народных сказок. Эти карусели и были главным источником существования его небольшой семьи. В дни престольных праздников ближайших станиц и хуторов, где не было конкурентов, он возил эти карусели туда на наёмных подводах. Восьмого же июля и пятого октября – храмовых праздниках нашей станицы, Казанской и Алексея, карусели красовались на станичной площади у самого правления. И на них, под хриплые мелодии старенького органчика, исполнявшего только три вещи: «Разлука ты, разлука, чужая сторона», «Из-за острова на стрежень» и «Вот мчится тройка удалая», - платя пятаки и копейки, с утра до вчера кружилась станичная молодёжь и детвора. Подчас резвились и пожилые и даже подвыпившие деды, вспоминая свою молодость.   

       Семья Шорниковых. Глава семьи, Иван Алексеевич, прекрасный шорник. На всю станицу и окрест Иван Алексеевич делал замечательную конскую сбрую: хомуты, шлейки, уздечки и украшения к сёдлам. Одновременно он сторожил лавку Шмеля. Старшие его два сына, Филипп и Яков, служили у Шмеля приказчиками. Средний, Алёшка - мой одногодок, и самый младший, Васька – года на четыре младше нас.

       Семья Сетковых. Дед Сеток – бондарь, а по ночам – второй сторож лавки Шмеля. Его жена, бабка Сетчиха, и две взрослые девки работают в школе и сторожихами, и уборщицами.

       Булгаков Дмитрий Прохорович – плотник и столяр. В своей умелой, тонкой и изящной работе он – ювелир. Это он со своими подручными ремонтировал у нас курень и сделал мне самострел, из которого я подбил ему щеку. Его единственный сын, Харитон Дмитриевич, служит в Багаевской в приказчиках у какого-то крупного купца.

       Было и ещё несколько семей-бедняков. Одна же семья выделялась не только из средних иногородних, но и из зажиточной казачьей верхушки. Это была семья Петра Николаевича Ларионова. Выделялся он своим богатством и, следовательно, положением. Когда его предки появились в станице и на чём они разбогатели и стали богаче коренных казаков – неизвестно. Но в описываемое время потомок их, Пётр Николаевич, имел в станице на церковной площади большой, двухэтажный, лучший во всей станице дом полугородского типа со всеми дворовыми службами. Недалеко от станицы Пётр Николаевич имел большой, десятины на полторы, виноградный сад, а на задонском хуторе станицы Верхне-Соленом он сдавал в аренду две паровые молотилки и маслобойку. Хлебопашеством он не занимался, но имел двух хороших упряжных лошадей, на которых в сезон возил на рынки виноград и периодически наведывался к молотилкам и маслобойке за арендной платой.

      Компанию он водил только с верхушкой станицы – атаманом, духовенством, зажиточными семьями. В церкви становился рядом с почётными прихожанами – заслуженными стариками-казаками. Единственная его дочь, красавица Таня, училась в Новочеркасске и в станице показывалась только в каникулярные дни и то не надолго, сводя с ума местных Донжуанов, на которых она не обращала ни малейшего внимания, и была замкнута, как её Пушкинская тёзка. Кроме неё, у Петра Николаевича было ещё два сына-подростка.

       Я забыл сказать ещё об одной семье иногородних - о семье мельника Василия Денисовича Трубникова, с сыном которого, Пашкой, я четыре года просидел за одной партой и дружил. Василий Денисович имел мельницу-ветряк и преуспевал до постройки конкурентом почти рядом в двенадцатом году паровой  вальцовой мельницы. Он был знатоком мукомольного дела. Впоследствии, перед самой войной четырнадцатого года, конкурент этот согнал его на хутор Ажинов.

      Издавна наша станица делилась на две части – «гору» и «низ». Вечерами в будние дни, а по праздникам и днём молодёжь собиралась на перекрёстках улиц – потанцевать под гармошку, попеть песни, на свидания. Такие сборища молодёжи назывались «улицами». Здесь заводились знакомства и решались судьбы влюблённых. По воскресеньям в летнее время эти «улицы» переносились за станицу – место встречи табуна, задолго до появления его с пастбища. Эти сборища так и назывались «табунами». 

      Порой «низ» и «гора» объявляли из-за какой-нибудь дамы сердца друг другу войну и сходились в отчаянных драках сначала поодиночке, а потом, и чаще всего, скопом, стена на стену, проламывая  друг другу черепа и рёбра. Потом мирились и уже всей станицей ходили громить соседних заплавцев, с которыми была почти постоянная вражда по той же причине. Эти воинственные страсти заражали и нас, подростков.
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       Поставщиком готовой обуви для Шмелёвского торгового заведения стал с самого начала своего поселения в станице наш сосед, Пётр Михайлович Забродин. Работая сам и привлекая к работе своих пасынков Николку и Серёжку, он имел до пяти человек наёмных квалифицированных мастеров. Это были вольные люди, не имеющие ни семей, ни домов. Они жили там, где работали. Вся их жизнь проходила в бесконечных скитаниях от одного хозяина до другого.

       Проработав у Петра Михайловича месяца три-четыре, от силы полгода, тот или иной мастер брал расчёт и  уходил туда, куда влекло его очередное бродяжничество – в Новочеркасск, Багаевскую, Шахты, Ростов. А месяцев через шесть-восемь, через год появлялся вновь. Пётр Михайлович никогда не чинил им препятствий и не ставил никаких особых условий при обратном приёме. Пришёл обратно – садись и работай.

      Эти временные мастера жили и столовались у хозяина. Рабочее дневное место становилось им  и ночлегом. По воскресеньям и другим большим церковным праздникам, будучи человеком очень набожным, Пётр Михайлович не работал сам и не разрешал работать своим работникам. Но, запрещая работать, в церковь их ходить не неволил и предоставлял им в эти дни полную свободу. Но некоторые из них ходили в церковь и даже пели на клиросе.

      Был среди мастеров один, о котором следует сказать несколько слов особо. Это был замечательный специалист-сапожник и честный, усидчивый, трудолюбивый, но страдающий запоем человек. Раз в три-четыре месяца дней десять он пил, не просыхая. Сидя под забором у монопольки (казённая винная лавка), он спускал всё заработанное до копейки, а когда деньги иссякали, в ход шли приобретённые в трезвые дни бельё, верхняя одежда и другие вещи. Сам же он оставался в стабильных стоптанных опорках, в стареньких, в заплатах и выпачканных сапожным клеем брючишках, в видавшей виды солдатской, без хлястика, шинели и такой же потрёпанной шапчонке. В последние дни запоя он шёл опохмеляться к сердобольной моей бабушке, любившей всякого рода нищих, странников, оборвышей, услугами для которых она отмаливала какие-то свои грехи, признавая в этих бродягах божьих людей.

      Мишка – так звали его все, а по бумагам он был Михаил Иванович Куреннов из казаков Новочеркасской станицы – приходил к нам и сразу же падал бабушке в ноги и начинал просить прощения за все его беспутные десять дней пьянства. Никогда в таком виде он не садился на то, на что садятся, ни за то, за что садятся, а обязательно усаживался на пол или прямо на землю, смотря по сезону, поджимал под себя по-восточному ноги и устанавливал перед собой бутылку с водкой или вином и стакан. Закуски он не просил никакой. И можно было наблюдать такую картину. Если дело происходило зимой – на лавке, у стола или на кровати против печки сидит бабушка и что-нибудь  делает: шьёт или латает. На полу у её ног перед бутылкой и недопитым стаканом сидит в своей излюбленной позе Мишка. На нём засаленная всеми сапожными салами старая солдатская шинель, надетая прямо на грязную-прегрязную нижнюю бязевую рубаху тоже казённого образца. Мишка почему-то любил всё казённое. Тут же, у бутылки, валяется тоже видавшая виды солдатская шапка и стоит какая-нибудь незатейливая закуска – хлеб, солёный огурец или кусок вяленой рыбы. Но она цела, к ней Мишка не притронется ни разу. 

       Бабушка читает Мишке одну и ту же при всех его появлениях нотацию:

       - Эх, Миша, Миша! Ты же хороший чеботарь, руки у тебя золотые! Ну, зачем ты так пьёшь? Бросил бы ты свою эту замашку, ходил бы в храм Божий, женился! Ведь ты же не стар, тебе ишшо и сорока нету. Да за твои золотые руки наипервейшая бы красавица пошла! Заимел бы ты свой домишко, а там, смотри, пошли бы детки, как и у каждого православного христианина.

       Мишка кланяется и целует у ног бабушки пол.

       - Спаси Христос, ваше сиятельство, княгиня! Всё!… Последний раз!… Разрази меня царица небесная! – заверяет Мишка, причём с обязательным титулованием собеседника всеми титулами Российской Империи и даже самого царя.

       - Брешешь, Михаил, брешешь! Сколько уж ты раз обещал?

       - Накажи меня Господь! – крестится Мишка и падает бабке в ноги. – Лопни мои глаза!… Ваша благородная светлость!… Графинюшка! Последний раз!

      Мишка бьёт себя кулаком в грудь и плачет. Потом пьёт, ставит стакан на пол  и вытирает грязными руками грязные губы. Бабушка брезгливо морщится.

      - Спаси тебя Христос, атаманша! Ваше высокопревосходительство!

      - Вот видишь, Михаил, какой ты замызганный! До чего ты дошёл!… А была бы у тебя хозяйка… - продолжает поучать несчастного бабушка.

      - Ваше высокоблагородное превосходительство! Всё! Последний раз! Святые иконы!… Не дожить мне до Пасхи Христовой! Не видать мне царства небесного!

      Мишка поднимает к иконам мокрое от слёз и вина лицо, истово крестится и лезет к бабушкиной руке, хочет поймать её и поцеловать. Бабушка хотя и польщена, но брезгливо отдёргивает руку.

      - Тю, окаянный! что я табе – поп что ли? До чего ты докатился, Михаил?! Ая-я-я-яй! – укоризненно качает она головой. – Ты бы вот сел по-христиански за стол да полопал бы хоть раз по-человечески горячего! Ведь ты же голодный, как пёс! Налить тебе борща?

      - Спаси тебя, мать Божия! Дай тебе Господи, ваше императорское… - Миша опять крестится на иконы и пытается поцеловать у бабки валенки. Бабушка поджимает ноги под себя. 

      Налитый в тарелку и поставленный тоже прямо на пол, так как Мишка ни под каким видом не хочет перебираться за стол, борщ стынет.

      В курень со двора входит отец. Увидев его, Мишка бросает бабку и ползком, с той же бутылкой и стаканом  переключается на него.

      - А-а-а-а!… Ваше высокоблагородие!… Граф Витте!…

      - Опять ты, Михаил?! Что, ишшо не кончил? – укоризненно говорит ему отец, раздеваясь.

      - Ваше сиятельство!…Последний раз, покарай меня Михаил Архангел!… Я вот и мамаше вашей…

      - Брось, Михаил! Ну зачем брехать? Ты бы лучше…

      - Генерал! Ей-богу, ваша высокая светлость! Мищенко (фамилия Войскового атамана), света Божьего не видать!… Гурко!… Скобелев!!! (генералы русско-турецкой войны). Чтоб мне Мария Египетская плюнула в рожу!… Фон барон Гриппенберг!

       Это последний день запоя. Завтра Мишка трезвый, хмурый и  молчаливый сядет за свой верстак опять месяца на три-четыре.  Будет сидеть за ним, не разгибая спины, прилично заработает, так как его продукция пользуется у Шмеля большим спросом, а потом опять дней на десять спустит всё заработанное и опять будет валяться под забором  у монопольки или ходить по соседям, сидеть на полу, уверять, божиться, титуловать и повторять своё излюбленное:

- Эх! Вот если бы год праздников, Варгунку вина да вагон денег!
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      Самый старший брат матери, Павел Павлович, в 1884 году был забран на действительную службу в 6-й Донской казачий генерала Краснощёкова полк. Из-за своей склонности к портняжеству он был определён в полковую швальню, где быстро освоил военное швейное дело и года через два показал свои недюжинные способности почти что художника по обслуживанию господ офицеров. 

      В 1886 году от Войскового атамана, князя Святополк-Мирского, пришло в полк циркулярное распоряжение выделить из обыкновенных армейских полков в гвардейские  казачьи полки в Петербург самых лучших кузнецов, сапожников и портных. И Павел Павлович, несмотря на протесты всех офицеров полка, был переведён в Петербург и там уже в  совершенстве постиг искусство гвардейского швеца.

       В 1887 году Павел Павлович встречал младшего брата Луку, взятого в гвардию уже по всем статьям: рост, выправка, фигура, чуб. С первых же дней Павел Павлович пытался забрать брата к себе, в швальню, но высокого, бравого казака-красавца в портные не дали. Но всё же старший брат решил научить Луку своему ремеслу. И в редкие и короткие моменты свиданий тут же, в швальне, стал преподавать ему уроки иглы и утюга. Но хорошего портного, даже рядового, с Луки Павловича не получилось.

        По окончании службы Павлу Павловичу предлагали остаться при полковой швальне на сверхсрочную, по вольному найму, обещая ему помимо хорошего жалованья ещё и три лычки  (старший урядник). Но, соскучившись по простору родных степей, по батюшке Тихому Дону, по отцу с матерью, по сестрёнкам и самому младшему братишке Алёшке, он вежливо, насколько позволяла субординация, отказался, согласившись прослужить только год, чтобы подготовить достойную смену.  

       Год прошёл незаметно, и в 1880 году с тремя лычками, с лаврами гвардейского портного и с большим поклоном от Луки, тоже уже почти уже кончавшим службу, прибыл в станицу. Отвыкнув за пять лет службы от кнута, цоб цобе, избалованный вниманием и подачками господ из блестящей гвардии, он не знал, как и к чему приложить свои руки. Прожив с полгода в станице, чудной и чужой для малознакомой ему подросшей за годы его отсутствия молодёжи, а сверстники и сверстницы его попереженились и повыходили замуж, не дождалась его и любимая им девушка, он отпросился у родителей и ушёл в Новочеркасск к родному дяде, который служил в какой-то канцелярии.

      Дядя помог ему оборудовать небольшую портняжную мастерскую по пошиву военной одежды. Повешенная в первые дни скромная вывеска «Военный портной» скоро оказалась ненужной. Первый же сшитый одному из офицеров Новочеркасского гарнизона мундир принёс Павлу Павловичу такую славу, что вскоре он был завален заказами чуть ли не на полгода вперёд. Через некоторое время, не управляясь один с массовыми заказами, он начал переманивать к себе опытных мастеров от других портных. А ещё через некоторое время в новой, более просторной мастерской на Антоновской улице (ныне Каляева) помогал ему его младший брат Алексей, выпрошенный у родителей на зиму в ученичество. 

       Вскоре, забыв измену станичной невесты, Павел Павлович женился на соседке, Лозовой Марии Сергеевне, пристав в зятья. А через год после этого породнился со знаменитым Орехово-Зуевским мануфактурным фабрикантом Морозовым, за одного из сыновей которого вышла замуж его свояченица Дуся. Через некоторое время на месте мастерской вырос барского типа кирпичный особняк с разными вычурными фронтонными лепками снаружи и дорогой, жёсткой и мягкой мебелью, коврами, картинами и Беккеровским пианино внутри. Ещё поражал меня в этом доме огромный, похожий на старинный рыцарский замок буфет с разноцветными стёклами и дорогой хрустальной и фарфоровой посудой. В отдельной, рядом с передней, комнате, занимая её почти всю, стояли большой дубовый стол и ножная швейная машина. 

      Без этого стола и без машины я не представлял себе дядю Павла. Когда бы я у них ни был с отцом или матерью, я всегда заставал дядю Павла восседающим за этим столом в жилетке и очках. Орудуя иглой, он намётывал на «живую» нитку какой-нибудь дорогой заказ.

      Одновременно с домом во дворе были выстроены кирпичный флигель для прислуги и кухни, каменная конюшня для двух серых в яблоках рысаков и сарай для фаэтона и беговых дрожек. Затем дядя приобрёл у кого-то в юрту родной станицы, в Кадамовке, старый, запущенный хутор-зимовье с полуразвалившейся землянкой и десятины полторы земли при нём с десятком старых фруктовых деревьев в джунглях горькой полыни, камыша, молочая и других зарослей. При помощи младшего брата Алексея, которому портняжное ученье в прок тоже не пошло, и он ушёл в станицу «крутить быкам хвосты», старые деревья были выкорчеваны, «джунгли» выкошены, а на глубоко вспаханной, освобождённой от старых корневищ земле  были посажены фруктовые деревья и виноград самых наилучших сортов, выписанные из питомника. И через несколько лет это место превратилось в благоустроенную дачу с небольшим, дачного типа, красивым домиком посредине. Разумеется, что всё это дядей Пашей приобреталось и строилось не только за приличные гонорары, но и за щедрые подарки богатой Орехово-Зуевской родственницы.    

      За помощь по устройству этой дачи Павел Павлович отдал брату Алексею половину приобретённой площади, на которой дядя Алёша построил себе хату хуторского типа и стал использовать землю для весеннего выпаса скота.

      Из всех трёх зятьёв Павел Павлович больше всего любил младшего - моего отца – и частенько приглашал заезжать к нему запросто, на стакан ладанного. И отец, бывая в городе на базаре, особенно в зимнее время, никогда не пропускал случая побывать у шурина, хотя это и было немного не  по пути. И пока отдыхал и подкармливался конь, зять с шурином дегустировали ладанное, мускатное, пухляковское и белое из дачного винограда дяди Павла. Если с отцом бывал и я, меня тотчас же подхватывали двоюродные – Володька, Тимошка и Ксенька – и тащили в свою детскую показывать игрушки. Не говоря о Ксенькиных кроватках и куклах, здесь были и детские барабаны, и заводские лошадки, которые сами бегали по ковру, и кузнецы-медведи, и резиновые мячи разных размеров, и заводной музыкальный ящик, браво исполнявший «Гром победы, раздавайся…». Были лодки, игрушечные ружья и пистолеты, разноцветные карандаши и альбомы для рисования, и много, много другого детского добра, на которое, раскрыв рот, ошеломлённый и очарованный, я смотрел, не в силах оторвать глаз.

      Особенно восхищала меня не игрушечная, а самая настоящая трёхструнная балалайка, за обладание которой я готов был отдать своим городским братьям свою станичную игрушку – буккерное колесо (это ещё до самострела), продев во втулку которой деревянную палку, мы с друзьями по очереди катали её по улице. И, сгорая от зависти, я начинал рассказывать своим кузенам об этом чудесном колесе с такими прикрасами, на которые только была способна моя детская творческая фантазия.

       И вот однажды, когда им выпала оказия побывать в станице и увидеть это колесо с моей демонстрацией езды на нём, это на них, вопреки моему горделивому ожиданию, не произвело никакого впечатления. Больше того, они окончательно доконали меня сногсшибательной новостью, что не только они, но и сестрёнка Ксенька имеют самые настоящие, пусть даже детские, велосипеды, которые им недавно прислала из Москвы тётя Дуся в подарок, и что на этих велосипедах они уже научились ездить.

      Володька был моим одногодком, и мы очень походили друг на друга. Тимошка был моложе меня на два, а Ксенька на четыре года. Был у них ещё сын Иван, но он всё время жил у своей богатой тётки, и я его не знал. Он был старше нас с Володькой лет на семь. 

      Благоговея перед старшим братом с одной стороны, мать моя недолюбливала его с другой. Она критически относилась к его потворству капризам, шалостям и требованиям детей. И они действительно росли слишком распущенными и балованными против своих станичных сородичей. Однажды из-за них у неё вышла серьёзная размолвка с любимым братом, так как она была глубоко оскорблена поведением самого младшего своего племянника Тимошки и отношением своего брата и невестки к этой шалости их сынишки.

      Заехав как-то с отцом в зимнее время с базара к брату переночевать, она по станичному обычаю привезла им в подарок помимо разных станичных гостинцев, в которых они, кстати, не нуждались, два замечательных, особой выпечки, пышных белых пшеничных калача. Положив узел с гостинцами на стол, она, пока здоровалась и раздевалась, не заметила, как Тимошка подскочил к столу, развязал узел и схватил калачи. Увидела она, что произошло с калачами только тогда, когда невестка Мария Сергеевна и Володька с Ксенькой начали громко смеяться, а Павел Павлович нестрого журил своего отпрыска:

      - Тимошка, ты что это делаешь, проказник? Убери сейчас же калачи и отнеси их на кухню! Маша, проследи, чтобы Даша (прислуга) не подала их на стол – пусть это будет для Милорда.

      Мать с ужасом и негодованием увидела свои пышные калачи на голых ляжках своего племянника, который, подражая жеребёнку, бегал с ними по комнате и брыкал стулья. Кондитерское самолюбие и чувство крестьянки, добывающей потом хлеб насущный, было глубоко уязвлено. Как это её труд, её старание одарить как-то и чем-то лучшим любимого брата, помимо того, что поругано, его ещё и брезгливо отсылают на кухню для кормёжки собаки?!

      - Бога ты не боишься, братец! Как вам не стыдно?! Собаки так не измываются над телом Христовом, как этот твой поганый сопляк! Ну, погодите, вспомните вы когда-то эти калачи!

      Не говоря больше ни слова, она оделась, вышла из дома и стала запрягать коня. Выскочившие за нею следом дядя с тёткой и отец стали её уговаривать, а брат с невесткой ещё и извиняться, но она никаких уговоров отца и оправданий невестки и брата и слушать не хотела. И не прощаясь, оскорблённая до глубины души, забрав обратно гостинцы и злополучные калачи, выехала со двора. Одевая на ходу шубу, её догнал отец и уселся рядом в сани. В морозную ночь они уехали домой. Всю дорогу мать плакала, а отец молчал. 

      Предсказание её сбылось. В 1922 голодном году вся семья дяди – он, Мария Сергеевна и Тимошка с Ксенькой - ходили пухлые от голода и едва остались живы. Володьки не было, он был за границей. Но об этом потом.
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      Средний брат матери Лука Павлович жил в станице своим домом с женой Евдокией Гавриловной и детьми – Павлом, Дмитрием, Татьяной, Анной и четырёхлетней Шуркой. Павел, Дмитрий и Татьяна были старше меня, а черноглазая красавица Анна, или, как её называли в станице, Нюра была моим одногодком.

      Действительную службу, как я уже сказал, Лука Павлович отслужил в Санкт-Петербурге в лейб-гвардии казачьем полку и, несмотря на то, что закончил её давно, с красной гвардейской фуражкой не расставался, одевая её не только в церковь, но и повседневно. Научившись у старшего брата немного портняжному делу, он помаленьку занимался им и дома, обшивая семью и неприхотливых близких соседей.

       Характера Лука Павлович был вспыльчивого. Выйдя из-за какого-нибудь пустяка из равновесия, он накричит, нашумит, но дальше этого дело у него, как у младшего брата, Алексея Павловича, не доходит. Его мать, бабушка Мария Ильинична, любила рассказывать про вспыльчивость сына такой случай. Однажды, в одно из летних воскресений, она пришла к нему в гости. Сын и невестка встретили мать радушно и сейчас же засуетились, собирая на стол. Лука Павлович занялся с матерью разговорами о погоде, о предстоящем урожае, о сенокосе, о быках, виноградниках, то есть обо всём том, о чём говорят люди земли. А тётка Дуня продолжала бегать по своим кулинарным делам – из хаты в погреб, из погреба под сарай, из-под сарая в курень, на ходу приглашая свекровь:

     - Ну, маменька, просим к столу! – а сама нырнула за чем-то забытым в погреб.

     - Спаси Христос, Дунюшка! – в догонку ей поблагодарила невестку свекровь простой станичной благодарностью. 

     Возвращаясь из погреба с чашкой каймака, Евдокия Гавриловна опять крикнула:

     - Ну, маменька!… Лукаша! Приглашай маменьку!

     - Да спаси Христос, Дунюшка! И чего это ты так беспокоишься? С голодного края что ли приехала? Ведь ишшо рано – недавно только от своего стола!

     Неся из огорода огурцы, невестка опять обращается к свекрови и мужу:

     - Ну, теперь, кажется, всё! Идите, садитесь! Маменька, Лукаша!

     - Да спаси Христос, доченька! Ей право, что-то не хочется!

     - Да чего там «не хочется», идите – всё готово!

     - Спаси Хри… 

     - Тю, сатана!!! – вспылил Лука Павлович. – Пристала, как банный лист! Не хочет – к чёрту!!!

      И тут же, спохватившись, что хватил через край, упал хохочущей матери в ноги и стал просить прощения. Мария Ильинична, хорошо зная вспыльчивость своего сына, смеялась и нисколько не обиделась. А рядом красная, как кумач, стояла Евдокия Гавриловна.

      Младший, Алексей Павлович, был добродушнейшим человеком в мире. Сделать какое-нибудь, конечно посильное, одолжение даже постороннему человеку он почитал своей первой и священной обязанностью. Для этого он был готов даже жертвовать своими интересами. Но если на него находили минуты раздражения, а они на него находили даже по ничтожным пустякам, он выходил из себя и в гневе своём был страшен, но, по счастью, для всего неодушевлённого, иногда для скота и почти никогда для людей. Накричав страшным голосом на кого-нибудь подвернувшегося в этот момент под руку, он, чтобы сбить гнев, начинал крушить то, что находилось под рукой, но только из легко восстанавливаемой мелочи: вилы, грабли, коромысло, кнут, ложку и тому подобное. И крушил этот несчастный предмет до тех пор, пока от него не оставалось что-то бесформенное. А однажды, в припадке ярости, он откусил кончик уха у своей молоденькой кобылёнки, которая долго не давалась ему в руки, будучи даже спутанной.

      Но как быстро находили на него приступы ярости, так же быстро он и отходил. Через минуту он уже был в обычном состоянии, смеялся и шутил сам же над собой за свою слабость. Семья его – мать Мария Ильинична, жена Агафья Михайловна, дочь Федосья и малые дети -  боялись главу семьи во время его гнева, за глаза же смеялись над его чудачеством.

      Жил дядя «на корню» своего клана. Жил в среднем достатке. Действительную службу он отслужил в Донецком округе, при Провальском войсковом конном заводе. Вспоминая эту пору, любил немного прихвастнуть, как и все служивые. Аккуратный сызмала, он любил во всём чистоту, порядок и домовитость. Не любивший ни у кого одалживать, он охотно помогал всем, чем только мог и как только мог.
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      Старшая сестра  матери, тётка Наталья Павловна, как я уже говорил, замужем тут же, в станице за Семёном Михайловичем Ермаковым, одним из богатых людей в станице. Живут они в большом кирпичном доме с низами на церковной площади, рядом с лавкой купца Шмелёва. А виноградный сад их расположен за станицей, почти на меже с Мелиховским юртом. Богатство Семёна Михайловича - от этого сада. Сад не так уж велик, но расположен в балке, в затишке от всех ветров и к тому же на родниках. Сад ежегодно даёт неизменные, качественные и обильные урожаи.

      Помимо сбыта винограда на рынке сырьём, Семён Михайлович ежегодно надавливает вёдер по пятьсот вина. Большая часть вина сбывается целыми партиями безвиноградным задонцам. Меньшую же часть, причём из самых лучших сортов винограда – мускатного, ладанного, церковного, пухляковского – дядя Сёма оставляет себе и подаёт к столу только близким приятелям и родне, в числе которых и его свояк – мой отец. У Семёна Михайловича можно найти вино даже пятилетней давности, засургученное в бутылки, которое хранится в винном погребе лёжа.    

      Семён Михайлович – человек очень серьёзный. Шуток не понимает и не любит. Ни хвалиться, ни прибедняться и сам не любит и не может терпеть это у других. Вообще он мало разговорчив. Поэтому малознакомые с ним люди чувствуют при нём как-то стеснённо. Не стесняются его только свояки – мой отец и дядя Христофор, муж средней материнской сестры тётки Марьи. Они подчас даже подтрунивают над его серьёзностью, на что он не находит, что отвечать и только добродушно протестует:

      - Ну, будет вам – начали!

      Дядя Сёма не матерился сам и презирал матершинников. Самая сильная его брань – «ёрш тебе в нос». Он никогда не выходил из себя, но тем не менее его боялись не только своя семья, но и посторонние. В церкви дядя Сёма становился впереди станичного атамана и всегда первым подходил к кресту. В общем, по всем статьям быть бы ему станичным атаманом, но его почему-то никогда не выбирали на эту соблазнительную для всех старших урядников и вахмистров должность. В станичные атаманы тогда мог быть избран казак от чина старшего урядника и выше. Дядя Сёма имел чин старшего урядника.

       О составе его семьи я уже говорил. Старшая его дочь Даша училась одно время в Новочеркасском Епархиальном училище, но что-то там у неё не вышло. Промучившись в нём три года, а нужно было шесть лет, и почерпнув кое-что из правил поведения в обществе, научившись говорить по-городскому, овладев искусством по-городскому одеваться и по-городскому кулинарить и сервировать стол, она бросила учиться и приехала в станицу.

       - Лучше буду день и ночь работать дома, чем зубрить эти проклятые алгебры да геометрии, - объяснила она отцу своё дезертирство, - что хотите со мной делайте, а я больше туда не поеду. Готовить теперь умею, вышивать тоже, на стол подать  и держать себя в обществе, не беспокойтесь, лицом в грязь не ударю. Шить что – ещё и людей научу! Так что хватит с меня!

      Разгневанный Семён Михайлович, с большим трудом устроивший дочь в такую привилегированную школу, да и то по протекции своего брата – Новочеркасского священника, взял кнут и молча отстегал непослушницу. 

      Поплакав в углу, Даша ревностно принялась помогать родным в хозяйстве, не брезгуя никакой работой, одновременно передавая свои городские знания младшей сестре – смелой и бойкой хохотушке Насте.

      Подросток Сёмка моложе меня на три года. Исключительной его особенностью была феноменальная память на волов и коней, которых в  восемь лет он поголовно знал всех в станице. Есть у них ещё одна дочка Клавка, самая младшая.

      Тётя Наташа – прямая противоположность мужу. Она – олицетворение  доброты и простоты и наравне со своими детьми любит и балует меня. Впрочем, дядя Сёма, этот вроде строгий человек, неравнодушен ко мне тоже.

      Вторая сестра матери Мария Павловна замужем тоже за станичником – Христофором Петровичем Киселёвым, добродушным весельчаком, балагуром и душой всех компаний. В семье их трое. Третий член семьи – Нюрка, единственная их дочка. Она старше меня на два года. Живут Киселёвы на «низу».
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      Дядя Гриша сердился открыто на тёщу с полгода. А потом, когда бабушка пообещала ему полсотни пудов винограда с первого урожая нового виноградника, обиду свою вроде забыл, стал с тёщей вежлив по-прежнему, любезен с отцом и матерью, играл со мной и даже дошёл до того, что кредитовал отцу на покупку сенокосилки.

      Одновременно с ремонтом куреня отец давно лелеял мечту приобрести себе травокосилку и помаленьку, наряду со сбережениями для ремонта, копил деньги и на это приобретение. Сенокосилка с конными граблями стоила сто шестьдесят рублей, а у отца в наличии оказалось только сто двадцать. Не хватало сорока рублей, которые «проглотил» ремонт куреня. И отец решил отставить покупку до следующего сезона. Но как-то при разговоре с дядей Гришей отец проговорился о давнишней мечте. Выслушав шурина, дядя Гриша охотно предложил недостающие сорок рублей – до винограда. И не только предложил деньги, но и вызвался помочь отцу доставить машину из Новочеркасска.  

      Как ни хотелось отцу залезать в долг, но он согласился. И в один из дождливых и пасмурных июньских дней косилка была доставлена из Новочеркасска в разобранном виде. К косилке была приложена книжечка - руководство по сборке, эксплуатации, уходу и сбережению. Всё это на русском языке, хотя косилка была американской фирмы «Мак-Кормик». В этой книжечке было ещё много разных советов домашним хозяйкам, рецепты приготовления различных кушаний и рекламы разных сельскохозяйственных машин, тоже американских, одной из которых сильно, до тоски, заинтересовался я.

      Это была самодвижущаяся машина на огромных сзади и маленьких спереди колёсах, с навесом на четырёх столбиках над рулевым колесом и сиденьем для машиниста. Машина эта называлась трактор «Интернационал». Сделана она в Америке этой же фирмой «Мак-Кормик» и может таскать за собой плуг, косилку, любую телегу, сеялку и выполнять ещё целый ряд работ. Но стоила она неимоверно дорого. «Десять наших урожаев винограда», - подсчитал я. И я решил: вырасту большой, стану сам себе хозяин – обязательно куплю себе такой трактор.
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 Время приближалось к сенокосу, и я с нетерпением дожидался раздела угодий, чтобы скорее испробовать эту новенькую красавицу – ярко-красную, с синими и белыми декоративными разводами «Мак-Кормик» - и поездить на ней.

       Жеребьёвка сенокосных паёв сначала предполагалась на Петров день, 29 июня, как вдруг в станичное  правление  пришло известие о том, что под самый этот день в станицу прибывает из Петербурга выписанная станичным атаманом знаменитая собака-ищейка под кличкой «Треф».    

       Этому предшествовали происшедшие год тому назад события. В станице почти одновременно случилось два дерзких, наглых нарушений тихой и спокойной жизни станичников. У станочного атамана Назара Александровича Морозова вырубили под самый корень в мае виноградный сад, и в это же время было украдено с попаса несколько лошадей у разных хозяев. Предпринятые сразу же поиски мошенников ни к чему не привели, но подозрение зародилось и пало на два семейства. Но так как прямых улик не было и придраться к ним не было никаких оснований, дело это отставили до какого-нибудь явного случая. 

       Знакомый с окружным атаманом, Назар Александрович ему пожаловался. Тот посоветовал ему выписать из Петербурга чудо-собаку, которая безошибочно находит преступника. При поддержке наказного атамана собака была выписана. Но из-за большого спроса её пообещали прислать только через год, успокоив, что год для Трефа роли не играет – он находит преступников и через два года после совершения преступления. И вот теперь эту чудодейственную собаку ждали с надеждой не только потерпевшие, но и вся станица. Так какой уж тут сенокос?

      Наконец,  28 июня станицу облетела сенсационная весть: из Петербурга прибыла знаменитость и поселилась в доме для приезжих. Посмотреть на это сверхъестественное животное устремилась вся станица. Проводник собаки вывел её из комнаты на веранду и показал народу. Знаменитый Треф оказался обыкновенной, среднего роста, чёрной, с коричневыми подпалинами, овчаркой.

      - Вы видите, господа, что это – самая обыкновенная собака из породы овчарок, - обратился к толпе хозяин собаки, – единственное её отличие от других пород собак в том, что они, овчарки, обладают исключительным обонянием, нюхом, и благодаря этому они, или вот Треф, обучаются по запаху  и следу разыскивать то, что им прикажут: найти украденную или спрятанную нарочно вещь, напасть на след преступника, распознать и уличить его.

       - Ну-ка, Треф, за мной! – и проводник вывел собаку за забор к публике. – Господа! Пусть кто-нибудь из вас положит на землю какую-нибудь вещь, только не резиновую, не медную и не табак, а другой возьмёт и перепрячет эту вещь в любое другое место.

       Кто-то из мужчин положил на траву кожаное портмоне, а другой взял его и скрылся в толпе. Треф в это время совершенно не обращал ни на кого внимания, сидел на задних лапах и, высунув язык, часто дышал. Потом проводник дал обнюхать ему место, где лежал кошелёк, и что-то скомандовал. Треф обнюхал, а потом, увлекая за собой проводника, побежал через расступающуюся перед ним толпу, всё время принюхиваясь,  и через минуту уже выгреб из песка кошелёк, схватил его зубами и отдал своему проводнику. Толпа в изумлении ахнула. Проводник ещё что-то скомандовал Трефу, и тот, натягивая цепь, начал петлять среди публики, всё время внюхиваясь и пугая присутствующих. Наконец, внюхавшись в одного, Треф издал победный лай и схватил  побледневшего дядьку за штанину. Это был хозяин кошелька.

       - Господи, Иисусе Христе! – стали креститься тётки. – С нами крестная сила! Да ведь это, наверное, нечистый! 

       - Ваш кошелёк? Возьмите! – улыбался проводник. – Ну, вот, господа, вы всё увидели лично сами. Всё, на сегодня хватит! Я не хочу перед завтрашней серьёзной работой утомлять животное. А завтра вы убедитесь, что Треф может разыскивать не только по свежим, но и по задавленным следам. Человеческие запахи очень устойчивы, и на этом принципе и построена вся выучка собак породы овчарок. И Треф безошибочно раскрывал преступления, совершённые и год, и два тому назад. 
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       Утром вся станица и даже тот, кто собирался в Багаевскую на престольный праздник Петра и Павла, устремились к порубленному саду атамана, который был от станицы верстах в трёх, рядом с трактом на станицу Мелиховскую. Я, Егорка и Илюшка, как непременные завсегдатаи всех больших и малых станичных происшествий, были, конечно, тут же.

       Трефа ещё не было, но его скоро привезли на легковых дрожках атамана. Треф соскочил с дрожек и, сопровождаемый проводником, который сначала вёл его на цепи, а потом отпустил, перепрыгнул через ров и начал бегать среди отросшего от порубки молодняка винограда, внюхиваясь в корень каждого куста. Потом подбежал к кучке сухих остатков от порубки, нюхнул тут и опять побежал по саду. Обежав его, внюхиваясь по-прежнему в каждый куст, Треф подбежал ко рву. Тут проводник взял его на цепь. Треф потянул проводника за собой за ров и, понюхав тут в нескольких местах землю, перескочил обратно в сад. Там побежал вдоль рва, перескочил через него обратно из сада, но уже в другом месте и, натягивая цепь, потянул проводника к дороге.

      - Ишь, как путали следы, подлецы! – восхищались в толпе, разгадывая манёвры Трефа.

      А Треф между тем, пробежав по дороге в направлении станицы саженей сто, свернул вправо на межевой прямик, который стрелой тянулся от садового тракта в степь и возле Большого Кургана пересекал большую дорогу из степи в станицу. Добежав до этого перекрёстка, Треф остановился, опять понюхал землю, потом свернул влево и устремился в станицу то по проезжей, этого года, дороге, то, внюхиваясь, сворачивал на прошлогодние, заскорузлые и поросшие бурьяном колеи, натягивая цепь так, что проводник с трудом сдерживал его. Мы догадались – Треф шёл по тому следу, которым возвращались в прошлом году сделавшие своё чёрное дело недруги атамана. Следом, не отставая, бежали сотни любопытных, на ходу обсуждая хитрость порубщиков, заметавших следы.

      - Ну, и хитрованы, дьяволы! Не поехали прямо в станицу!

      - А ты думаешь, они дураки? Как бы не так! Это они кружили нарочно, чтобы, значит, если бы кто их и увидел ночью и узнал, так не на садовой дороге, а на степовой – ехали, мол, с поля, кому какое дело? И всё! Попробуй, прицепись!

      Треф вбежал в станицу и, пробежав два переулка, свернул к одному из дворов и вскочил в него через перелаз в калике. Это был двор того, на кого падало подозрение. Покружившись немного по двору, Треф вскочил по ступенькам на крыльцо, стал на задние лапы и молча стал царапать закрытую дверь куреня. Дверь не открывалась, хотя всем было ясно, что в курене кто-то был, так как из толпы заметили, как на одном из окон зашевелилась тюлевая гардина. Тогда подбадриваемый толпою проводник стал стучать в дверь кулаком.

      - Выходи, Григорий, не хоронись, а то хуже будет! – кричали из толпы. – Если не виноват, так чего ж ты хоронишься?

      Но из куреня никто не появлялся, и этим хозяин выдал себя окончательно. Выдал себя ещё и тем, что в то время, когда собакой-сыщиком интересовались чуть ли не поголовно две станицы, Бессергеневская и Заплавская, ни он и никто из его семьи не проявили к этому чрезвычайному станичному событию никакого интереса.

      - Григорий! – кричала возбуждённая толпа. – Выходи по-хорошему, а то выломаем двери! Не бойся – собака тебя не укусит!

     Наконец, когда крики стали совсем грозными и затрещали выламываемые из плетня колья, дверь открылась, и не успел открывший дверь хозяин крикнуть: «Ну, чего вам?!», как не перестававший всё время лаять Треф схватил его за штанину и стал тянуть из коридора. Но тут проводник что-то сказал собаке и стал гладить её по голове. Треф бросил штанину и, клацнув зубами, поймал муху. По толпе прошелестел смех.

      - Ну, вот, господин атаман, и всё! – обратился проводник к потерпевшему. – Больше того, что сделал сейчас для вас Треф, я сделать уже ничего не могу. Я составлю сейчас с понятыми протокол розыска и опознания, а дальше – уже дело, как говорится, ваше – судиться или договариваться насчёт возмещения убытков без суда.

      Следующие два дня Треф разыскивал конокрадов. Это было посложней, чем с вырубленным садом. Лошади были похищены в степи. С места похищения Треф взял след на большой Мелиховский тракт, пересёк его и повёл к так называемой Мокрой балке. Здесь, в балке, Треф начал бегать взад и вперёд, вправо и влево, полаял в направлении Шахт и устремился в станицу. Проводник объяснил:

      - Здесь произошла передача лошадей другим лицам.

      В станице Треф привёл всех ко двору того, на кого во всех случаях конокрадства падало подозрение. На стук из летней хаты вышла перепуганная старая хозяйка и объяснила, что «из казаков дома никого нету».

      - А где же они? – ревела толпа.

      - Да с «престола» ишшо не вернулись.

      - Чего брешешь, старая? Кто его празднует по три дня? Говори, где?

      - Не знаю, родимые, как ишшо вам говорить? Сказано, что ишшо в Багаевской!

      Если позавчера публика более или менее равнодушно отнеслась к атаманскому недругу, может быть, потому, что многие были втайне довольны тем, что нашлись смельчаки, которые не побоялись насолить чересчур строгому голове станицы, то сегодня толпа вела себя по-иному. Двор конокрадов моментально был наводнён добровольцами. Был обыскан курень, погреб, все сараи, но мужчин-хозяев – отца и двух женатых сыновей - нигде не было. Наконец, кто-то сказал, что их сегодня рано утром видели в садах. Тотчас же появились верхоконные, которые поскакали в сады. Возбуждённая толпа не расходилась до самой ночи, а утром стало известно, что уличённых собакой конокрадов, избитых и окровавленных, доставили в станичное правление и заперли в холодную.        
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       На следующий день была жеребьёвка паёв. Если в обычное время на этой жеребьёвке присутствовали только одни выборные да десятники, то сегодня станичная площадь бурлила народом, проявлявшим интерес не столько к жеребьёвке покосов, как к судьбе запертых в станичной каталажке конокрадов.

       Тянуть жребий пригласили ежегодного «штатного» Нефёда Родионовича Козорезова.

       - Давай, дед Родионович, выходи!

       Маститый, похожий на древнего патриарха, что нарисованы на стенах церкви, восьмидесятипятилетний дед Козорез степенно вышел на крыльцо правления, где у стола стоял атаман с помощниками и писарь, и поклонился сходу. Он, как самый старый человек в станице, уже несколько лет подряд выбирался обществом на такую почётную и ответственную хоть на час должность, как тянуть из шапки жребий, требовавшей исключительной беспристрастности и честности.

       - Ну, начинай с Богом, Родионович! – подвинул ему две фуражки со жребиями атаман, в одной из которых лежали жребии на участки, а во второй – фамилии десятников. 

       Дед  Нефёд перекрестился, привычной рукой полез в одну из фуражек, достал оттуда туго скрученную бумажку и передал её доверенному выборному. Затем дед полез во вторую фуражку и также отдал вытянутую бумажку выборному. Судьба одного участка была решена.

       И всё это повторялось вновь и вновь, пока не были вытащены все участки и не выкрикнуты фамилии всех десятников. И никто не ушёл со схода до тех пор, пока жеребьёвка не была закончена. И как только дед Нефёд закончил свою работу, толпа зашумела:

       - А теперь давай судить!!!

       Из дверей правления показались в изодранных рубашках, в синяках, шишках и ссадинах конокрады. Толпа сдвинулась плотнее.

       - Ну, что мы будем с ними делать, господа, честное общество? – крикнул в толпу атаман. – Что делать с этими злодеями, которые разоряют наши дворы?

       - Судить своим судо-о-о-м!!! – заревела толпа и ещё плотней придвинулась к крыльцу. Но ставшие полукругом полицейские и сидельцы стали её сдерживать.

       - Это не дело, господа старики! Если мы будем судить их сами, то тоже в остроге вошей покормим. Моё мнение такое: нужно их препроводить в город и сдать там в тюрьму. А потом послать прошение от нашего схода, чтобы этих подлецов осудили на каторгу, в Сибирь, на вечное поселение. Нехай там в кандалах походят, раз не хотят жить по-людски, как все!                                                            

       -Не-е-е-т! – неистово заревела толпа. – Отпустят оттэдова через два-три года, а они опять за своё! Своим судо-о-о-о-м!       

      Сопротивлявшиеся только для виду полицейские и сидельцы были моментально оттеснены, стол опрокинут, атамана с писарем и помощниками тоже оттеснили, и белые, как печь, несмотря на кровоподтёки и запекшуюся кровь, трое конокрадов исчезли в озверевшей толпе.

      Нас, детей, оттеснили, и мы не могли видеть, что творится в кругу взрослых. Мы только слышали  душераздирающие, нечеловеческие крики и дикий рёв обезумевшей от ярости толпы. Атаман с полицейскими, помощниками и сидельцами пытались было растащить эту обезумевшую толпу, но их всё время оттесняли, а потом затолкали в правление и закрыли за ними дверь.

      Но вот толпа сразу отхлынула и трусливо стала разбегаться. А к «тому» месту стали опасливо подходить те, кто не участвовал в расправе. У крыльца правления лежали три окровавленных и изуродованных до неузнаваемости трупа с размозжёнными головами, вывернутыми руками, выбитыми из глазниц глазами. 
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       Я прибежал домой, перепуганный до потери речи. Отец в это время с дядей Гришей, который стал совладельцем сенокосилки, кончали её наладку.

       Будучи десятником сенного десятка, отец обязан был присутствовать при жеребьёвке, но как человек крайне осторожный, зная, что может сегодня произойти у правления, на сход не пошёл. Не посоветовал идти туда и зятю, а послал «послухать» меня.

       - Ты чего это такой? – спросил меня отец, когда я, заикаясь и дрожа, никак не мог настроить себя на сообщение потрясающей новости. 

       - Л-л-людей  по-о-о-били! – наконец, выдавил я из себя.

       - Как побили?! Что ты мелешь?!

        Путаясь и заикаясь, я рассказал, что видел.

       - Брешешь!

       - Накажи меня Бог, правда! Поволокли за ноги в сарай!

       - Какой ужас, какой ужас! – схватился за голову отец.

       А в это время через забор кричал, сообщая эту новость, дядя Андриян, потом – Мирон Ефимович – отец Илюшки. Вышли из хаты мать и бабушка, начали креститься, охать и ахать. Шумели во дворе Забродиных. В общем, весть эта с быстротой телеграфа облетела всех тех, кто не был на сходе и  не видел этого ужаса. 

       - Вот видишь, я тебе говорил? – обратился отец к дяде Грише. -  Я как знал! Не хватало ишшо, чтобы свидетелями таскали. Так это дело не обойдётся… 

       - Ну, ладно, успокойся! Говори, где досталось? – спросил меня отец.

       - За Аксаем.

       - О, это хорошо, почти дома. А сколько десятков? Четырнадцать?… А не слыхал разговора, когда собираются делить?           

       - Нынче! Собирались идти прямо оттуда! У меня ишшо спрашивали, почему отца на сходе не было и велели передать, чтобы вы шли на делёж.

       Всех старших, в том числе и бабушку, и отца с матерью я называл на «вы». Так вообще было принято в станицах. Называть старшего из своей же семьи на «ты» считалось невежеством и оскорблением для них. 

       Отец вышел на бугор, за амбар. Оттуда было хорошо видно, как там, за Аксаем, зелёное поле луга уже белело рубашками десятников, собиравшихся прямо со станичного схода и самосуда на делёж травы, как будто бы ничего особенного не случилось. Почти по Пушкину: 

                                                 Свершилась казнь. Народ беспечный

                                                 Идёт, рассыпавшись, домой

                                                 И про свои заботы вечны

                                                 Уже толкует меж собой.

        - Ну, ты, Гриша, доделывай тут один, а я пойду. А ты, Андрей, перед вечером пойдёшь за конями. Приведёшь домой, запряжёшь в дроги и приедешь за Аксай накосить на ночь травы, - давал наказ     отец дяде Грише и мне. – Ну, я пошёл!

       Отец взял с собой самоделковую сажень, прихватил на всякий случай верхнюю рубашку и пошёл на делёж.

       Весь остаток дня наша компания была под впечатлением страшного зрелища. А перед вечером я, Илюшка и Егорка пошли за конями, которые с утра паслись спутанными вместе с другими лошадьми. Надев уздечку на Игошку и распутав его, я стал распутывать Ваську и не заметил, как ко мне подкрались двое заплавских наших сверстников и набросились на меня.

       Вражда между заплавцами и бессергеневцами зародилась, быть может, ещё с основания станиц. Враждовали круглый год, делая перемирия только на престольные праздники, когда мир считался священным и нерушимым. Враждовали только ребята и подростки. Ставший женатым, вчерашний парень из этой категории исключался, а из бывших врагов никто и не думал ему мстить за вчерашние тумаки и синяки.

       Бросив нераспутанного Ваську, я начал обороняться от наседавших на меня заплавцев верёвочными путами от Игошки. А ко мне на помощь уже бежали Егорка с Илюшкой и ещё кто-то из наших школьных ребят. Получилась свалка, из которой победителями вышла имевшая численный перевес наша сторона. Но у меня здорово болела скула, а под глазом красовался сине-багровый фонарь. Изо рта выплёвывалась кровь.

      - Где это тебя так? – спросила бабушка, когда я привёл коней домой.

      - Споткнулся и упал.

      - Бреши больше! Как тогда, на три Святителя? Кто это тебе поднёс? Мочи холодной водой!        

      Примерно такой же вопрос задал мне и отец, когда я приехал к нему за Аксай с неоттухшим фонарём. И в правдивости моих слов, что я упал и ушибся, отец, как и бабушка, усомнился.
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      Сенокос подходил к концу. После обильных дождей в июне июль выдался сухим и знойным. В степи было ещё так и сяк, сносно. Там жару умерял гулявший по буграм ветерок. В лугу же, между зарослями камыша и верб от болотных испарений, было невыносимо душно. А тут ещё одолевал противный гнус – днём овод, а ночью несметные тучи комаров. Особенно эта нечисть досождала скот. И чтобы хоть как-нибудь защитить бедных животных, их мазали хузом. Это перебродившие рыбьи внутренности с запахом, отвратительнее которого  едва ли что можно себе представить. Не только человек, но и скот не могли переносить этот «аромат». Выпачканные этой вонью волы после того, как их выпрягали из ярем, бежали скорее, задрав хвосты, в камыши почиститься. Ночью же по всему займищу курились до самого утра травяные костры, дым от которых отгонял комаров.

      После обеда, когда солнце свернуло с зенита и стала понемногу спадать жара, я получил от отца приказ начать грести скошенное сено. Я запряг в конные грабли Игошку и работал  до самого вечера, а после работы отец послал меня к Баклановскому ерику, где стояли наши сетки, проверить их и забрать какой есть улов.

      Спутав коня, я первым делом кинулся в поисках чего-нибудь подзакусить, так как сильно проголодался. Я полез в мешок, где лежало основное «подзакусить», достал оттуда первую попавшую в руки буханку, от которой ещё так вкусно пахло теплом печки, и отломил от неё солидный кусок. Потом стал шарить в мешке в поисках какого-нибудь вкусненького приложения к моему ломтю и в одном месте нащупал что-то мягкое.

       - Сало! – обрадовался я.

       Сало оказалось холодным и скользким, и когда оно показалось из мешка, я, как ужаленный шилом в зад, вскочил и, тряся рукой, бросился к граблям, с которых только что слез, и стал отчаянно махать видневшимся вдалеке среди свежих копен копнильщикам. Из мешка я вытащил не сало, а большую, свившуюся кольцом жёлто-зелёную змею. Меня тошнило, рука моя горела. Горела от отвращения, Укусить змея меня не успела.

       Наконец, на меня обратили внимание. От группы копнильщиков отделилась мать и шла ко мне.

       - Ну, чего ты размахался? – накинулась она на меня.

       - Мама! В мешке с хлебом сапа (змея)!

       - Господи, Иисусе Христе, - остановившись, перекрестилась мать, - брешешь!

       - Крест святой, мама! Я даже держал её в руках!

       - Тьфу, тьфу! Пакость такую! Я тоже боюсь, будь она проклята! Кричи отцу!

        Я опять начал махать. Мне помогала мать. Догадавшись, что машут ему, отец направился к нам.

        - Ну, что тут такое стряслось?                                                   

        Я рассказал. 

        - А ну, подождите – сейчас!

        Отец подошёл к мешку и держаком вил начал ворочать мешок. Из него выпала надломленная мною буханка и ещё одна, но змеи не было. Он переворошил всю одежду вокруг и подстилку из сена и осмотрел всё кругом. Гадюки нигде не было. Тогда отец взял мешок, отнёс его от возов, взял за углы и приподнял.  Из мешка  выпали на стерню ещё три белых, пышных хлебины и вместе с ними свившаяся в клубок змея. От неожиданности она распрямилась и полезла под одну из хлебин. Мать и я с криком бросились прочь, а отец, вздрагивая и сплёвывая, перевернул вилами буханку и заколол пытавшуюся уйти змею. Вилами отец отнёс хлебины ещё дальше и приказал мне:

      - А ну-ка, подгони коней!

      Лакомки до печёного хлеба вообще, кони сейчас фыркали, пряли ушами, щерили зубами и пятились назад. Подбежали люди, все ахали и отплёвывались. И только подоспевшие с хозяевами собаки, вымолив глазами и хвостами разрешение, стали растаскивать буханки.

      -А с чем же мы теперь вечерять будем? – забеспокоились соседская тётя Груня Черкасова.

      -А ну, орёл, садись на Ваську и марш домой за харчами! – скомандовал мне отец.

      Бабушка и оповещённые мною свекровь тётки Марины и бабка Черкасиха тоже плевались и махали на меня руками, слушая рассказ, конечно, приукрашенный, о моей героической борьбе чуть ли не со Змеем Горынычем, аршин в пять длиной и толщиной в оглоблю.                 

      С хлебом  я как раз успел к великолепной ухе из свежих ласкирей (подлещики), окуней, язей и прочей баклановской рыбьей фауны.

19

      На другой день после этого случая с тёткой Мариной сделалось плохо. Она начала кашлять и харкать кровью. Все подумали, что это от вчерашнего – при виде убитого гада тётка Марина сильно рвала и за ужином не стала есть уху и варёную рыбу.  Разболтав в миске немного сюзьмы ( кислое молоко) с водой, она поужинала ею. Поэтому все так и решили, что она этой рвотой что-то нарушила внутри. Но ей делалось всё хуже и хуже, и она попросилась домой. Дядя Гриша запряг своего коня Мальчика и отвёз больную по её просьбе в станицу, но не к себе домой, а к нам.  В этот же день у постели тётки появились разные бабушки с наговорными водами и травами, но ничего не помогало. Тётка Марина с трудом поднималась с постели, но больше она лежала. У её постели постоянно дежурили плачущие бабушка и свекровь Акулина Григорьевна. Бабушка Кулина приводила с собой детей – трёхлетнего Антошку и полуторагодовалового Ваську. Больная гладила ничего не понимающих детей по головкам и беззвучно плакала. Каждый вечер к больной приезжал с сенокоса дядя Гриша. Припав к груди жены и целуя сразу похудевшие руки, он безутешно и запоздало плакал.

       В воскресенье, когда все были в сборе, отец во время обеда упрекнул бабушку.

       - Это, мама, всё ваш садик довёл. Это вы во всём виноваты! Уж если купили, так нужно было сразу отдать или совсем не обещать. Ведь он (зять) за этот несчастный сад как её бил! От этого она и болеет. Да и жадность ваша без предела. В саду, дома, чёрте сколько свободного места. Так нет, вам всё мало, вы всё бьётесь с проклятыми посадками за Доном. Вот вам и пожалуйста – тут и побои, и неприятности, и простуда, да ещё этот проклятый гад, откуда его только черти в мешок занесли? И так всё одно к одному… И нечего таскать к ней разных бабок, а нужно везти к докторам в город.

       Бабушка виновато молчала и только плакала.

       Отец говорил вот о чём. У нас в саду, внизу у Варгунки, действительно было много свободного места, где можно было сажать целые плантации всякой огородной всячины, но где вместо этого рос бурьян и высились вековые вязы с грачиными гнёздами, а завистливая бабушка, считая зазорным отстать от людей, заняла для себя и для дочери место под капусту и огурцы за Доном, в семи верстах от станицы. Там сажали станичники, не имевшие места в станице под огороды.

       В этом году весной, идя из-за Дона после посадки и кое-где бредя по стоявшей ещё в ложбинах воде, мать с тёткой Мариной захватил сильный дождь. Мать отделалась ангиной, а тётка Марина простудилась серьёзно. Несколько дней она лежала с температурой, кашляла, у неё болело в груди, она ничего не ела. Потом вроде полегчало. Она поднялась с постели, появился аппетит и даже стала понемногу работать.

       И вот теперь, лёжа у «мамушки» - так тётка Марина называла бабушку – она медленно умирала.     
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       По окончании сенокоса отец пригласил зятя молотить зерно на току вместе. Дядя Гриша охотно согласился.

      Когда молотьба уже подходила к концу, станичным атаманом было оповещено по токам, чтобы в среду, 24 августа, вся станица с волами и в ярмах и двойлами была  к такому-то часу  в городе у керосиновых складов.  Двойлы – это толстые палки из дерева с цепью на одном конце. Служат дышлом для вспомогательной пары волов при перевозке тяжестей и для пахоты. Дело было в том, что в адрес общества прибыл из Валдая по железной дороге большой колокол и его нужно было доставить в нашу станицу. 

       Большой старый колокол нашей церкви весом в 265 пудов года три тому назад был разбит на пасхальной неделе трезвонившими ребятами. Ходили слухи, что руку к этому  приложил всё тот же сын атамана Макар, который ушиб мне ногу. Колокол дал трещину и стал издавать неприятный дребезжащий звук. Пришлось заказать новый: частью на общественные средства, частью - на церковные и частью - на собранные с верующих пожертвования. Вот этот-то новый колокол и пришёл теперь из Валдая в Новочеркасск.

      Часа в два ночи отец и дядя Гриша с Васькой в дрогах и привязанными за них цугом двух пар волов в ярмах выехали в Новочеркасск прямо с тока. Прихватили они с собой и меня.  А мать с конём дяди Гриши Мальчиком и нашим Игошкой уехала домой ещё с вечера. Прибытие колокола в станицу и его встреча у церкви должна быть всенародной, и этот день был объявлен станичным праздником.

      Пока колокол снимали с железнодорожной платформы и ставили его с помощью лебёдок на специальные дроги, позаимствованные у Новочеркасского заводчика Фаслера (завод Фаслера – ныне завод им. Никольского), я вместе с другими ребятами, взятыми отцами и дедами посматривать за конями, оставленными у керосиновых складов, нашли себе приятное занятие. Мы приспособились кататься на подножках товарных вагонов, которые маневренный паровоз передвигал их с одной колеи на другую. Нас несколько раз прогоняли стрелочники. Но только они отвлекались на свою работу сигналить флажками и дудеть в рожок, как мы опять и опять цеплялись за подножки.

       Но вот по вокзальному спуску показалась длинная  упряжка волов со  сверкающим в послеобеденном солнце медными, ещё не успевшими позеленеть, боками гигантским грузом. Въехав под железнодорожный  подъезд, груз этот зацепился за чугунную мостовую ферму и остановил всю длинную упряжку. Понадобилось около двух часов, чтобы провезти колокол под подъездом. А для этого пришлось ехать на завод Фаслера к Старому базару и взять там два домкрата и четыре чугунных катка. С помощью этих домкратов высокие чугунные колёса заменили на низкие катки, провезли колокол под фермой и за ней восстановили всё опять.

       На Кривянском мосту через реку Тузлов опять заминка. Арендаторы моста наотрез отказались пропустить через свой наплавной мост тяжесть почти в четыреста пудов, не считая дрог и волов. И пока искали по ближайшим дворам кривянцев, охотно пошедшим навстречу, десяток прочных дубков под сваи и подводили их под мост, прошло ещё два часа. И только лишь часам к пяти вечера необычная колесница с впряженными в неё около пятидесяти пар волов выбралась за Кривянку. Сзади её ехали  порожние конные подводы и резервная тягловая сила, которая менялась через каждые пять вёрст. Подводы эти управлялись такими же возничими, как и я, а наши отцы и деды шли рядом с упряжками волов с колоколом. Наши волы были как раз под колоколом, и я ехал почти впереди, подвод за пять сзади колокола. Васька временами вытягивал голову, схватывал с  идущей впереди подводы клок сена и на ходу жевал. 

       Вдруг раздался лай, свистки и крики, и мимо Васьки, преследуемый десятком собак и дядьками с кнутами, промчался заяц. Васька вздрогнул, захрапел, метнулся в сторону и вынес из вереницы подвод свои порожние дроги вместе со мной. Там, закусив удила, обезумев от испуга, не разбирая, что у него под ногами, он помчался по стерне. В первый момент я не сообразил, в чём дело, а потом, намотав вожжи на руки и упираясь ногами в передок дрог, стал изо всех сил сдерживать взбесившегося коня. Но все мои мальчишеские усилия были  для Васьки то же, что для перевозимого медного гиганта укус комара.

       Васька не мчался прямо. Он пошёл по кругу, и тут я увидел, что наперерез нам скачут на чьих-то лошадях отец и дядя Гриша. Взяв Ваську обхватом в клещи, они перехватили его и остановили.

       - Ну, как, спужался? – спросил отец, когда мы уже догоняли ушедшую вперёд колонну.

       - Не-ет, что вы! Зачем вы скакали, я бы сам его остановил?! – храбрился я.

       - Ишь ты, герой какой! – смеялись отец и дядя, - А если бы он тебя в Кадамовку? Сам бы, к едрёне матери, утоп бы и тебя утопил!

       Перед станицей колокол был встречен всеми бессергеневцами, доставлен на церковную площадь и оставлен до утра на этих же дрогах у церковной ограды. Поздно вечером за ужином мне очень хотелось, чтобы отец или дядя Гриша, которого отец пригласил отужинать вместе с нами, рассказал бы матери, бабушке и больной тётке, которая сидела тут же, обложенная подушками, как меня носил Васька и как я не испугался и геройски вёл себя. Но отец и дядя всё время говорили об этой поездке и как на этом колоколе сильно погрели руки атаман, казначей, гражданский писарь, да и отец Иван.

       Я слушал и не понимал, как это можно погреть руки о совершенно холодную медь и зачем это нужно. Меня всё время тянуло перебить отца, когда тот на минуту умолкал, и похвалиться самому. Но как только я открывал рот, отец опять начинал что-нибудь своё, и я прикусывал язык. Перебивать старших, вмешиваться в их разговор у нас принято не было.

      Наконец, я не выдержал. Воспользовавшись небольшой паузой, я сказал, обращаясь к матери:

      - Мама, а меня Васька носил, чуть в Кадамовку не спровадил.

      - Как?! – посмотрела на отца мать.

      - Да было такое дело. Спужался, сволочь, зайца и взбесился. Насилу верхом догнали!

      И отец вкратце рассказал, как всё это произошло. Я млел от удовольствия и гордости.

      - Кабы он меньше баловался да посмирней сам был, так его бы никто не носил, - подвела итог бабушка, считавшая, что все мои беды и приключения происходят исключительно по моей вине из-за моих шалостей. 

                                                         ГЛАВА  ЧЕТВЁРТАЯ
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        Наша улица опять в сильном волнении. У братьев Кошелевых появились велосипеды. До сих пор мы знали такие чудесные коляски только у троих человек в станице – у учителей Ивана Фирсовича и  Алексея Андреевича и у шмелёвского приказчика Павла Алексеевича Соловьёва. Но это были старенькие, уже обшарпанные «ДУКСЫ» с самодельными багажниками. Эти же две умопомрачительные игрушки сверкали лаком, никелем и эмалью и сводили нас всех с ума.

       Уроки на ум не шли. Какие уж тут уроки? Наскоро подзакусив после школы, мы собирались у забродинского двора  и сквозь щели плотного частокола старались хоть одним глазком взглянуть на это чудо. Братья заметили это и, желая подразнить нас ещё более, стали ставить велосипеды так, чтобы они хорошо были видны нам с улицы. А вечером, когда отчим освобождал братьев от работы, они выводили свои машины на улицу, ставили их у забора и, как бы совершенно не обращая на нас внимания, начинали обтирать и без того чистые сверкающие детали. Разговаривая между собой вполголоса, но так, чтобы слышали мы, они бросались такими непонятными словами, как педаль, тормоз, руль, ниппель, камера и прочее, и это ещё более интриговало нас. Потом выводили велосипеды на середину улицы и важно прокатывали их, ведя за руль, взад и вперёд, так как кататься на них они ещё не умели и, боясь осрамиться, при нас не учились. Не щадя своего самолюбия, мы ходили следом, не отставая и смертельно завидуя этим двум счастливчикам. И теперь я понял, что напрасно я раньше так задавался, что мой самострел навсегда померк перед этими красавцами. Я постоянно думал о велосипедах, и это отразилось даже на уроках.

       Так, однажды, на уроке русской истории я, вместо того, чтобы ответить, что царь Алексей Михайлович больше всего увлекался соколиной охотой, ляпнул, что он больше всего любил кататься на велосипеде. Ученики прыснули, а Иван Фирсович, сделав круглые глаза, внимательно посмотрел на меня. Я покраснел, но поправился быстро и ответил правильно. На перемене ребята подняли меня на смех, а кто-то из них в этот же день «донёс» отцу. Отец строго спросил:

       - Это ишшо что такое?

       - А вы купите мне, чтобы и у меня такой был, - осмелел я.

       - Ишь ты, герой какой – чего захотел?!  Ты знаешь, сколько он стоит? Двух коров или одного быка нужно продать, вот так-то!

       - А где взял дядя Забродин, что купил не один велосипед, а сразу два? У них ведь ни коров, ни быка, ни сада?

       - Сравнил! Дядя Забродин зарабатывает чистые денежки! Зарабатывает сам, зарабатывают ребята да ишшо от рабочих прихватывает немало, и не покупает ни бечёвок, ни колёс, ни дёгтя! А ты откуда возьмёшь лишнюю копейку?

       Я не разделял такой логики отца. Ведь Забродины покупают хлеб, мясо, молоко и остальное, а у нас это всё своё, и мы на покупку этого денег не тратим. И вот за счёт этой экономии я и настаивал купить мне «лисапед».      

       - В церкву нужно ходить чашше, а не о лисапетах думать, - вмешалась бабушка, услышав мой разговор с отцом, - наверное, последние веки наступили. Ишь, повыдумали разной нечистой силы! Мало того, что по воде да по чугунке бегают, так ишшо выдумали на потеху чёрному (чёрту) ездить без быков и без коней по обнаковенным дорогам без воды да без рельсов. 

       Дело в том, что вслед за поразившими нас кошелевскими велосипедами вся станица от мала и до стара была поражена другим, не виданным и не слыханном до сих пор чудом. В одно из воскресений, после обедни, когда народ выходил из церкви, к церковной ограде подкатило не на двух, а на четырёх резиновых колёсах, без быков и коней, а само собой, нечто небывалое, что-то сверхъестественное. Многих оно напугало неожиданным рёвом из белой, блестящей трубы, укреплённой на этой фантастической повозке и надуваемой большой резиновой грушей. Справа по ходу, за бортом этого чудесного экипажа, торчало несколько рычагов, как у нашей косилки.

       С этой повозки сошла сияющая запоздалым счастьем в белоснежном платье и фате одна из представительниц станичного «бомонда», конкурентка Шмеля по торговле, старая дева со странным, не станичным, именем Вероника. Так и на вывеске значилось: «Торговля Вероники Андреевны Кудриной». Но так её в станице никто не звал. За глаза звали Верочкой, а в глаза – Вера Андреевна.

       Под руку её поддерживал приехавший с нею красавец примерно одних с нею лет. Одет он был в безукоризненный тёмно-синий костюм, в петлице которого торчал белый цветок. Волосы и небольшие его усики были нафиксатуарены и нафабрены. Они направились в церковь, а следом за ними шла толпа прискакавших следом за ними на нескольких тройках, разодетых в пух и прах мужчин и женщин.

       Зрелище было настолько необычным, что все, кто увидел эту фантастическую коляску, сбегались к ней, как на пожар, образовывая вокруг автомобиля громадную толпу. И все растерялись   и не знали, что же делать: то ли смотреть на машину, то ли скорее стремиться в церковь смотреть не менее интересное венчание «по-городскому».  

      Привлекала всё же больше машина. Все лезли вперёд взглянуть на это чудо поближе и потрогать руками. Произошла давка. Девки визжали, парни хулиганили, старики ругались. Развалившись на мягком сиденье, шофёр равнодушно курил и ни на кого не обращал внимания.

       - Слышь, Петрович, вот бы её в косилку, - говорили между тем старики, очутившись у самого автомобиля, - не надо тебе ни быков, ни коней, ни корму. Сиди себе да смотри, чтобы грехов не наделать.

       - Ну, кто желает покататься? – бросив окурок, пригласил великодушно шофёр.

       Желающих нашлось много, кажется, мы первые с Егоркой и Илюшкой, но шофёр окинул глазами молодёжь. 

       - Вот вы, вы и вы, садитесь! – пригласил он троих подруг, стоявших у самого автомобиля.

      Жеманясь и застенчиво улыбаясь, они несмело полезли в автомобиль. Просигналив, шофёр выехал из толпы и покатил вверх по улице. Оставшиеся хлынули в церковь, где в этот момент начался обряд венчания. 

      После того, как молодых отвезли из церкви в дом невесты (жених был из города и приставал в зятья) и куда устремилась глазеющая публика, шофёр, подзакусив, катал по станице визжащих девчат, не признавая ни парней, ни детей. Единственным, кто из мужского населения удостоился этой чести, были братья Кошелевы, отчим которых Пётр Михайлович был знаком невесте, так как кое-что покупал у неё из кожевенных товаров и кое-что поставлял ей из своей готовой продукции. Он был приглашён на свадьбу вместе с женой  Матрёной Гавриловной. По-видимому, чадолюбивая мамаша и упросила шофёра покатать по улицам станицы её великовозрастных отпрысков.

       Важно, ни на кого не глядя, никого не замечая, братья гордо восседали на заднем сиденье, а следом, что есть духу, перегоняя друг друга и даже автомобиль, мчались босиком обиженные мальчишки, в числе которых был и я со своими приятелями. 
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       Через некоторое время после этой свадьбы младший из Кошелевых, Серёжка, был отдан отчимом в Ростов на курсы шоферов. В городах уже начали появляться автомобили, и такие курсы в Ростове открылись. По-видимому, это решение у Петра Михайловича созрело не без совета водителя автомобиля. 

       Наша же группа стала мастерить себе из старых буккерных колёс свой автомобиль, который, по нашим замыслам, должен был затмить собою не только кошелевские велосипеды, но и тот, городской экипаж. Эта необычной конструкции тележка, результат упорного коллективного труда и плод детской фантазии, созидалась у нас под сараем в глубокой тайне от чужих ребят.

       Главный конструктор – Пашка. Холодным способом он при нашей помощи изготовил некоторое подобие деталей для будущей колесницы. Монтировали  мы все вместе скопом и чуть не передрались, оспаривая друг перед другом свою эрудицию. И у нас, в конце концов, получилось что-то неуклюжее, громоздкое и неустойчивое на трёх колёсах. Переднее колесо должно было быть и рулевым и ведущим. Двигательной же силой по одному варианту должны были служить сами катающиеся с помощью ног, а по другому и самому приемлемому – церковная гора, с которой зимой катались на санках.

       Опробование происходило по первому варианту, на ровном месте, при громадном сборище ребят чуть ли не со всей станицы – наша тайна стала явью. Сначала всё шло хорошо. Я, как инициатор этой затеи, торжественно, с важным видом восседал на пристроенном к колеснице сиденье, снятом временно с зиминой лобогрейки, и держался за рулевой рычаг. Илюшка и Егорка, обливаясь потом, подталкивали драндулет сзади, а Пашка шёл сбоку и подмечал недоделки нашего детища, чтобы потом их устранить. Рядом с обеих сторон, сгорая от любопытства и зависти, бежали болельщики. Братья Кошелевы ( Серёжка ещё был дома) наблюдали за нами из-за своего забора. 

       Машина, если не считать того, что уж слишком была тяжела, вела себя пока хорошо. Она слушалась руля, как Васька и Игошка повода. Поворачивалась без труда направо и налево, сдавала назад. Тогда мы решили испробовать её по второму варианту – с горы, как катаются на санках. С трудом втащили мы громоздкое сооружение на гору к церкви, отказавшись от помощи ребят со стороны, поставили на ход и сели: я опять за руль, а Илюшка с Егоркой – позади меня в качестве пассажиров. Пашка не сел. Он решил опять бежать сбоку и изучать машину.

       - Ну-ка, ребята, подпихните! – скомандовал он объявившимся сразу тут же добровольным помощникам.

       Набирая скорость, наше творение помчалось вниз. Подпрыгивая на неровностях, оно мчалось всё быстрее и быстрее. Рулевой рычаг с трудом удерживался мною в руках, и сам я не очень прочно чувствовал себя на высоком и шатком сиденье. Но вот толчок. Рычаг вырвался у меня из рук и наше творение кувырком полетело через наши головы. Место аварии моментально окружили испуганные ребята и злорадствующие братья Кошелевы.

       Шеи  мы по чистой случайности не свернули и головы не разбили. Но ушиблись мы крепко. Я очень сильно ударился обо что-то больной ногой, Егорка стесал себе лоб и правую щёку, а Илюшку больно стукнуло по голове заднее колесо. У самого самоката сломался руль. Под смешки болельщиков мы потащили выведенный из строя самокат к нам во двор.  

       Бабушка, конечно, обо всём узнала и, может быть, и не придала бы большого значения нашей шалости, но моя хромота, моё мычание по ночам от боли в ноге решили участь самоката. Моя и Пашкина бабки разобрали самокат по кускам. Оси и крепления они куда-то забросили, а колёса, взятые нами от Илюшкиного, Егоркиного и нашего плугов, были с соответствующими сопровождениями отданы нашим отцам и матерям.
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       В начале марта через станицу пронёсся страшной силы ураган. Он срывал с домов, сараев, амбаров, конюшен крыши, повалил за станицей две ветряные мельницы, переломив, как спички, вцементированные  в каменные фундаменты громадной толщины дубовые брусья оснований. Шедших из церкви верующих – это было на первой неделе поста – валил с ног и катил по улицам, как сухие кусты перекати-поле. Поковеркал заборы и деревья. Вскрывшийся Дон выбрасывал на берег многопудовые глыбы льда, как невесомую пену.

       Но как внезапно налетел, так же внезапно, побушевав часа два, ураган прекратился, придав станице вид, как после землетрясения. 

       В эти дни метались в дифтерийном жару два моих братишки – Петро четырёх лет и двухлетний Алексей. Умерли они оба в пределах одной недели. Не помогла им и противодифтерийная прививка, сделанная им в городе, куда нас, по совету Ивана Фирсовича, возили бабушка и отец. От этого или нет, но я даже не заболел, а их двоих не стало.

       Горе моё было таким же неутешным, как и шесть лет тому назад, когда умерли Гришка и Верка. Умерли от этого же и двое старших детей тётки Марины. Вообще, в этом году в станицах свирепствовали дифтерит и скарлатина, и из-за этого у нас недели три не работала школа. Но при наступлении тёплых весенних дней эпидемия пошла на убыль и занятия в школе возобновились.

       Однажды, незадолго до Пасхи, перед началом уроков, после молитвы, когда мы уже сели, Иван Фирсович скомандовал:

        - Встать!!!

        Мы недоумённо встали.

        - Ребята! – начал взволнованно учитель. – Вчерашние газеты принесли слишком тяжёлое для всего мира известие. В Атлантическом океане, который мы сейчас изучаем, недалеко от берегов Америки, приблизительно вот в этом месте, - Иван Фирсович указкой показал на висевшей на стене карте место в Атлантическом океане, - недалеко от берегов Гренландии, натолкнувшись на ледяную глыбу, называемую айсберг, и получив пробоину, погиб…пошёл ко дну величайший в мире океанский пассажирский пароход под названием «Титаник»… Он был построен в Англии, принадлежал одной из английских пароходных кампаний и делал свой первый рейс в Соединённые Штаты…Вместе с пароходом погибло около трёх тысяч человек, в том числе и дети. Вызванный на помощь по беспроволочному телеграфу находившийся недалеко от «Титаника» пароход  пришёл на помощь слишком поздно и подобрал из воды только незначительную часть гибнущих женщин и детей…

       Дальше Иван Фирсович рассказал, как мужественно встречали смерть обречённые пассажиры и команда парохода. Как пароходный оркестр, подбадривая гибнущих людей исполнением псалма «Тебя, Бога, хвалим», погиб сам. Капитан парохода тоже погиб в холодных водах Атлантики.

       Стоя мы выслушали это потрясающее известие. Занятий в этот день почти не было. Вместо положенных пятидесяти минут урока мы занимались не более получаса. Остальное время учителя, собравшись в учительской, ни о чём больше не говорили, как только о погибшем несчастном корабле. Сами же ученики ни в какие игры на переменах не играли, не бегали, не шалили, а, собираясь в кучки, печально обсуждали эту человеческую трагедию.

       Я несколько дней ходил сам не свой. Из моей головы не выходили тёмная, холодная апрельская ночь в холодном, неуютном море, тонущий корабль, безумные крики гибнущих людей и так мужественно и спокойно исполнявший псалом оркестр. А бабушка, простаивая перед иконами целые часы, молилась за «новопреставленных рабов Божьих». Один раз отец в шутку разъяснил ей, что на этом корабле едва ли были православные христиане.

       -Дурак! А за каких же «плавающих и путешествующих» молятся в церкви? – отпарировала бабушка. – Там ведь не сказано, что только за русских. Перед Богом все равны!

       Отец смутился. Он понял, что шутка его в такой момент совершенно неуместна.

       Дня через четыре после этого  забродинский квартирант, а шмелёвский старший приказчик Павел Алексеевич Соловьёв, выписывавший журнал «Нива», получил очередную почту, и журнал стал ходить по дворам. Интересовали всех, конечно, в первую очередь картинки про «Титаника». Там были фотографии погибшего парохода в разных видах – «Титаник» в момент выхода из порта Глазго в Англии, «Титаник» по пути в Америку, «Титаник», изображённый ночью при всех своих многочисленных огнях. Я нашёл, что в таком изображении он был очень похож на ночной Новочеркасск, каким он был виден из станицы ночью. Были так же показаны в зарисовках момент столкновения «Титаника» с льдиной, «Титаник» с задранной кормой и оркестром, уходящие от тонущего корабля шлюпки с женщинами и детьми, спешащий на помощь «Титанику» пароход  и, наконец, «Титаник» на дне морском.
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       Торжественный акт перевода учеников из одного класса в другой отмечался обыкновенно молебствием в стенах школы, а потом выступлениями учеников со стихами, рассказами, разными инсценировками и в заключение – вручением особо отличившимся в учении похвальных листов и книжек. Устраивался этот акт всегда в июне, сразу после экзаменов. В этом же году его перенесли на 26 августа – день столетия Бородинской битвы. По случаю этой знаменательной годовщины наряду с Москвой готовился отметить эту дату и Дон.

       Помимо особых, официальных представительств на это торжество, на Дону ещё специально формировался особый сводный полк из стариков старше пятидесяти лет и молодёжи допризывного возраста. Старики в этот полк отбирались станичным атаманом из числа георгиевских кавалеров и чином не ниже вахмистра, а молодёжь – по росту, выправке, обращению с конём, умению ездить на нём, желанию молодого казака и согласию его родных. Возраст – не моложе пятнадцати лет.

       Из нашей станицы  в этот полк было затребовано всего восемь человек – четверо стариков и столько же молодых ребят. В числе молодых попал и Пашка. Ему повезло, потому что он не по летам был высок ростом, строен, красив, имел хороший чуб, умел не только хорошо ездить на коне, но и джигитовать. На это торжество его снарядили на полковом коне дяди Артёма.

       Я всполошился и стал проситься тоже. Отец со смехом отказал. Я заявил протест и устроил дебош – разбил тарелку, надерзил бабушке на её нравоучение о беспрекословном послушании старшим, отказывался ехать на покос. Отец терпеливо выжидал, а потом крепко меня отстегал и предупредил, чтобы я даже и не заикался больше об этом.  

       - Ишь, сопляк! – ругался отец. – Молоко ишшо на губах не обсохло, а туда же, куда и люди! Ты знаешь, что туда моложе пятнадцати не берут?

       Да, я это знал. Но согласиться с такой несправедливостью не хотел никак. Отец пригрозил вновь. Я вновь устроил сцену протеста. В результате – порка опять. После этого мне ничего не оставалось делать, как только подчиниться и завидовать счастливцу Пашке.

       Волонтёры эти, прежде чем отправиться в Москву, должны были пройти соответствующую подготовку на месте – на Персияновском артиллерийском полигоне, куда им и было приказано собраться к первому августа со всего Дона.

       В Персияновку Павла провожали в воскресенье, 29 июля. Провожали так же, как и провожают взрослых на действительную – с молебном, благословением, угощением ну и, конечно, плачем. Я обхватил своего друга за шею и никак не хотел от него оторваться. Отъезд был назначен на понедельник, я эту ночь спал у друга, а утром пошёл его провожать к станичному правлению, где им был назначен сбор. Пашку в Персияновку повёз его отец дядя Андриян, а я грустный и плачущий поехал на покос.

       Я теперь уже не отставал от взрослых. Те времена, когда меня оставляли дома караулить сад, безвозвратно ушли в небытие. Я теперь вставал рано вместе с отцом, запрягал, выпрягал коней, подавал отцу на воз сено из копен, сбрасывал с воза, подавал на стог. В общем, я уже выполнял почти всю ту работу, которую делали взрослые казаки. Нехотя поднимаясь рано утром с такой притягательной подстилки-постели и умывшись холодной из колодца водой, я через минуту уже гордился тем, что так рано, чуть свет, наравне со взрослыми иду на работу.
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       Из-за запоздалого спада полой воды сенокос в этом году затянулся до самого Успения (15 августа ст. ст.), когда в обычные годы сеноуборка заканчивалась самое позднее ко второму Спасу (6 августа ст. ст.). 

       Нашему десятку в последнем уделе, в урочище «Булавинский Шлях», оставалось стянуть копны в кучу, застоговать их, и сенокос был бы закончен. С раннего утра копны были разделены между членами десятка согласно количеству паёв, и каждый приступил к стягиванию своей доли к месту кладки стогов. Но вот, уже после позднего завтрака, неожиданно налетела дождевая тучка, и прошёл хоть и небольшой дождик, но достаточный для того, чтобы помешать часа на два такой работе, как стягивание копен. Да и не только это – метать стога из мокрого сена тоже было нельзя.

       Волов распрягли и пустили пастись к музге под названием «Ермушино Запорожье», которая на фоне жёлтого вида покоса, побуревших копен, валков и просто скошенного сена зеленела единственным на этом участке оазисом камыша, чакана, осоки. Взрослые мужчины забрались под балаган и задымили, а надымившись, залегли прикорнуть, пока не проветрится. Женская же часть десятка, в том числе и моя мать, воспользовавшись случаем, захватили ведёрки, пошли в ближайшие вербы за ежевикой. Мне, как единственному в этом десятке представителю пастушьего возраста, было приказано присматривать за быками и конями, чтобы они не исчезали из поля зрения.

       - А когда подсохнет, то разбудишь нас, - добавил отец.

       Я сел на воз и заскучал. Мне тоже хотелось поспать под дождик. Я ведь тоже встал сегодня очень рано, но проклятая должность пастуха кое-чему обязывала.

       Небо прояснилось быстро. Под дуновением небольшого ветерка следы дождика улетучились быстро. Я слез с воза, пощупал рукой и босыми ногами стерню и убедившись, что она уже суха настолько, что можно начинать работать (я в этом деле уже понимал толк), разбудил отца. Сладко храпевший отец вскочил и сел, протирая глаза и сладко позёвывая. Потом поднялся, вышел из-под балагана и начал пробовать стерню сам.

       - Вот что – беги, пригони быков, а потом разыщи мать с тётками, нехай бросают свою ягоду и идут сюда. До вечера нужно управиться с сеном.

        Я взял кнут и  побежал к музге. Разыскав и подогнав волов к отцу, я пошёл искать женщин. Я видел, как они пошли в вербы, что виднелись недалеко за музгой. Я решил перейти её напрямик, не огибая. Сначала были камыши и осока, потом босые ноги почувствовали сырость, потом под ногами захлюпала вода. Я засучил штаны. Вдруг в просвете между зарослями я увидел перед собой небольшое, круглое, свободное от чакана и куги, но заросшее кушуром (болотная трава) озерцо диаметром в полсотни саженей. Над ним с жалостным писком носились чайки, то припадая к воде, то взмывая ввысь.

       Вдруг у моих ног проскользнуло что-то скользкое и холодное. Вспомнив прошлогоднюю гадюку в мешке, я в ужасе отпрыгнул, но тут же наступил на что-то подобное. В безотчётном страхе я попятился назад, и опять что-то живое тронуло мою ногу. И тут я догадался, что это – рыба. Я нагнулся ближе к воде и замер от удивления – из мутной воды отчётливо выступали спинные плавники рыб. Осторожно, чтобы не спугнуть, я опустил в воду руку – поймать хоть одну и посмотреть, что это за рыба, как изумился ещё более. Руки мои нащупали не одну рыбину и не две, а бесконечно много скользких тел почти неподвижных сазанов. Они были живые, и им некуда было уходить. Озеро было совершенно отрезано от других водоёмов.

      Отбиваясь кнутом от встревоженных, галдящих птиц, я осторожно, чтобы не подавить рыбу, стал обследовать музгу. На самой середине озера вода была мне немного выше колен, но везде сплошной массой, еле шевеля плавниками, стояли сазаны. Больше никакой рыбы не попадалось. Озеро это было забито ею сплошь и рыбу можно было совершенно свободно брать просто руками. 

      Я снял с себя рубашку, завязал ворот и рукава чаканом и, взяв просто, как из корзины, несколько рыбин в рубашку, стал осторожно, чтобы никто не видел, выбираться из музги. Я сообразил, что   пока никто, кроме нашего десятка, не должен знать о моей находке. Сазанчики были небольшие, мне по локоть и все одинаковые, как отлитые в одной форме. Спины у многих были в рваных ранах. Это было работа чаек. Падая с высоты на добычу и не в силах поднять её, они вырывали только куски мяса.

      Равнодушно щёлкая кнутом и не спеша, я подошёл к отцу.

      - Ты где это? – спросил отец, в изумлении перебирая сазанчиков, которых я высыпал перед ним из рубашки.

       Я вкратце, путаясь от волнения и проглатывая слова, рассказал.

       - Беги, зови сюда дядей!

       - Видите?… Молчок! – предупредил отец членов десятка, когда позванные мною они подошли к балагану и удивлённо уставились на рыбу. Отец им всё рассказал.

       - Вот что! Вы продолжайте работать, а я пойду, посмотрю сам.

       Никто, конечно, не обратил внимания на нас с отцом, когда мы шагали с ним к музге. Он – проверять правдивость моих слов, а я – за матерью с тётками. Нетронутые косилками окраины музги служили для  оголенных косилками десятков не только для пастьбы волов, но и особым местом, куда ходили все. Поэтому никому в голову не могло придти, что эти двое, отец с сыном, идут смотреть клад рыбы. Также никто не мог и предположить, что в этом, далеко от крупных водоёмов, небольшом болоте могло находиться не только огромное количество рыбы, но вообще, откуда она могла там взяться. Чайки кружили не только над этой музгой, но и над ериками, и над каждой сырой лощинкой, где скапливались лягушки.

       Возвратившись назад, отец взялся обеими руками за голову и молча, но выразительно покачал ею перед обступившим его десятком. Это всегда означало у него что-то из ряда вон выходящее.

       - Пудов тыща!!! Но вывозить нужно немедленно, этой же ночью, а то погибнет. Она уже и так начинает задыхаться. Только вот что – молчок! А то нам, кто её нашёл, могут остаться рожки да ножки. А по-хорошему, так должно хватить на всех.

       В это время к нам подошёл дядя Андриян. Их десяток был недалеко от нашего.

       - Ну, вы что устраиваете тут сходку? Почему не работаете, лодыри?

       Я в этот момент только что собрался идти помогать таскать копны.

       - А ну, орёл, подожди! – и к отцу – Завтра, Тарас, проводы наших служивых в Москву. Мы едем нынче на ночь в Персияновку и хотим забрать с собой Андрюшку. Уж дюже здорово просил служивый на проводы своего друга. Как, Андрюшка, хочешь поехать с нами в Персияновку?

       Хочу ли я?! И дядя ещё спрашивает. Я посмотрел на отца.

       - Нехай едет, если хочет, - сразу согласился отец и, отозвав в сторону дядю Андрияна, стал что-то ему говорить. Тот смотрел на отца крайне удивлённо и хлопал ладонями по ляжкам. Я догадался – это отец посвящал дядю Андрияна в тайну найденного клада, и ум мой раскорячился. С одной стороны, я страшно обрадовался возможности увидеть после двухнедельной разлуки своего любимого друга, овеянного теперь славой взрослого казака, счастливчика, которого повезут в Москву. А Москва мне представлялась стенами Кремля, колокольней Ивана Великого, Царь-колоколом и Царь-пушкой.

Потом Пашку повезут на Бородинские торжества в сторону от Москвы, там они будут идти конным строем и будет так красиво играть музыка! И может, Пашка даже увидит самого царя!

       С другой же стороны, мне жаль было упустить случай, быть может, единственный в жизни, участвовать в изъятии из озера богатого, открытого мною улова. 

       Верх взяло ничем не заменимое желание повидать друга. Но тут обстоятельства изменились. Выезд в Персияновку в ночь, как предполагал дядя Андриян, отставили. Всю ночь наш десяток и Зимины возили в станицу рыбу. За ночь воловьи и конные упряжки обернулись раза три, и в Персияновку мы выехали на рассвете.

       В ловле я принимал самое горячее участие. Несмотря на то, что я весь день работал наравне со взрослыми, а завтра без сна должен был ехать за двадцать пять вёрст, я ни за что не соглашался лечь и хоть немного поспать. Рыбой засолили всю имеющуюся в хозяйстве тару и лишь тогда, когда сазанов уже некуда было девать, о находке рассказали соседям. Это уже сделали без меня, когда я был на полпути к другу.

       К озеру кинулась чуть ли не вся станица. Бессергеневцы атаковали озерцо и чуть не передрались из-за добычи, которой хватило на всех, хотя, конечно, не в таком количестве, как первооткрывателям.

      Откуда могло взяться такое колоссальное количество рыбы в сравнительно небольшом озерце-болоте? По мнению стариков, рыбаков-профессионалов, во время весеннего паводка, когда урочище было покрыто полой водой, в эту музгу зашёл громадный косяк сазанов и расположился на жирных болотных кормах на пастбище. А в это время вода пошла на убыль и  оголила берега этого маленького озера, затерянного среди обширной в этом месте пойме Дона. Берега оголились и отрезали этим всякие пути к бегству из плена неосторожных рыб, у которых, по-видимому, из-за корма даже инстинкт самосохранения оказался бессильным. Они оказались в ловушке. И не найди их случайно я и не набреди на них кто другой, весь косяк погиб бы непременно через несколько дней от недостатка воды и кислорода в ней.
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       В Персияновских Северных лагерях, где комплектовался сводный полк, мне было интересно всё: и проходящая мимо железная дорога, и обилие офицеров в белых кителях, которых я считал людьми особой породы.

      - Наверное, Пашка в Москве тоже заслужит офицера, - с завистью думал я.

      Я восхищался стройными рядами белых палаток в лесу из неведомых мне до сих пор деревьев, так непохожих на наши вербы. В первый раз я был так далеко от дома и поражался, что здесь, в степи, около такой маленькой речушки, вроде нашей Кадамовки, растёт такой роскошный лес. В простоте душевной, я думал, что у нас на Дону лес может расти только в лугу, причём одни вербы.

       Но особенно меня восхищали маленькие шашки и маленькие сёдла, специально изготовленные для детского состава этого полка. В обеденный перерыв Пашка дал мне свою шашку, и я не знаю, был ли на всём белом свете кто-то в этот момент счастливее меня, когда я при этой шашке гордо бродил по аллеям лагеря.                       

       А обед? Обед, которым кормили не только служивых, но и приезжих гостей, был необыкновенным и напоминал мне тот борщ и ту кашу, которыми нас, ребят, угощали восемь лет тому назад кашевары на берегу Варгунки в обмен на арбузы. Но странное дело – Павел этого замечательного обеда не ел совсем, а набросился на всё домашнее, которое ему привезли из дома родные.

       Бродя после обеда по лагерю, я долго стоял у обелиска с двуглавым орлом наверху и надписью на цоколе золотыми буквами: 

На этом месте 16 августа 1904 года соизволил стоять Его Императорское Величество, Государь Император Николай Александрович, производя смотр частям 4-й Донской казачьей дивизии, отправляемой на Дальний Восток, на театр военных действий против японцев.

      - Без одного дня ровно восемь лет, - подсчитал я. – Тут же, наверное, были и те офицеры, что тогда стояли у нас на квартире.

      Часа в четыре дня раздался тоскливый сигнал седловки и через несколько минут полк в полном конном строю выстроился четырехугольником на плацу против церкви и обелиска. Я удивился резкому контрасту состава полка. Казаков среднего возраста, таких, как Павлов или мой отец, не было совсем. Были юнцы, как Пашка, и дедушки с роскошными седыми бородами по пояс и с многочисленными крестами и медалями. 

       После речи и напутствия наказного атамана полк строем повели на станцию грузиться. Уже в сумерках составы с лошадьми и казаками один за одним отбыли на север, а я с Пашкиными родными – в станицу.
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       На торжественном акте, посвященному окончанию учебного года, в воскресенье 26 августа, то есть в самый день знаменательной годовщины, в то время, когда Пашка дефилировал на своём Мишке по Бородинскому полю, я читал после молебна «Бородино» Лермонтова. В конце торжества Иван Фирсович вручил отличившимся в учении похвальные листы с книжками и поздравил всех с переходом в следующие классы, а нас – в последний, пятый. Получил похвальный лист и я.

      Похвальные листы, в отличие от прошлых лет, были юбилейные – с портретами всех полководцев Отечественной войны 1812 года, помещёнными во главе с Императором Александром Первым вверху листа полукругом. Внизу, с Наполеоном посредине, были портреты французов.

      А в первых числах сентября встречали из Москвы Павла. Встреча была, как настоящему служивому. С нетерпением и завистью ожидавший друга из Москвы в чине по меньшей мере офицера, предвкушая наслаждение от Пашкиных рассказов о его такой сказочной поездке к самому царю, я был разочарован. Пашка приехал из Москвы таким же, как и уехал, даже хуже. Какой-то усталый, измученный. Форменные его рубашка и брюки, бывшие до поездки «с иголочки», были сейчас помяты и выпачканы вагонной грязью. Никаких признаков каких-либо чинов на Пашке видно не было. Единственное, чем он похвалился, так это серебряной юбилейной медалью, похожей на обыкновенный серебряный рубль, но только неплатёжного образца. Этими рублями-медалями одарили по приказу царя всех участников Бородинских торжеств.

      К тому же Павел был немногословен. Мастер на всевозможные выдумки, сейчас он словно разучился говорить. Сколько ни расспрашивал я его, как он катался по железной дороге, что видел за эти две недели своего путешествия в Москву, какой царь и разговаривал ли он с ним, какие у царя министры и генералы, Пашка в ответ только смеялся.

       - Да мы же почти не вылезали из этих проклятых вагонов. То чистили их, то воду коням таскали на остановках. А на ходу чего же увидишь? То поле, то лесок мелькнут, то деревня или село – так там называют станицы и хутора. Ну и надоели же нам эти проклятые коробки, будь они трижды прокляты!    

       Я в изумлении смотрел на друга – не рехнулся ли он? Чтобы могли надоесть эти курени на колёсах?! Ведь я собираюсь, как вырасту, всю жизнь кататься в этих куренчиках, а ему «надоело»! Ей-богу, Пашка ненормальный!

       - Ну, а царя ты хоть видел?

       - Почти не видел. Проезжал он двадцать шестого  перед нашим строем, а потом на полном аллюре проскакали мимо него мы. Так разве увидишь? Там свиты одной вокруг него миллион, разные генералы да адъютанты. И не разберёшь, где царь, а где простой генерал.

       - Ну, а кто же вам эти рубли давал?

       - Какие-то офицеры, наверное, из свиты. И давали их уже потом, после парада, и то повзводно. 

       - А я думал, что каждому – сам царь, - разочарованно, чуть не плача, пробормотал я, – что  ты разговаривал с ним, как дед Карпович или заплавский дядя Лазарь.

       - Брешут они все – и дед Карпович, и дядя твой Лазарь. Легче до нёбочки добраться, чем до царя!

       И все же, несмотря на моё разочарование, я очень жалел, что мне не удалось съездить в Москву самому. Я не Пашка, я бы нашёл, что рассказать. Было или не было, видел царя или не видел, разговаривал с ним или нет, а сам бы Карпович или дядя Лазарь лопнули бы от зависти.
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      Тётка Марина продолжала болеть. Прошло уже больше года, как дядя Гриша привёз её с сенокоса к нам, а улучшения никакого не было. Она таяла на глазах. Никакие знахарки с их наговорными водами и заговорами, никакие врачи, к которым возили больную в город, никакие народные средства, которые настойчиво выискивала и так же настойчиво применяла к больной дочери бабушка, не помогали. Обложенная подушками, тётка Марина почти не вставала с постели, и бабушка от неё не отлучалась ни на один день. Она никому не доверяла ухода за больной, Сама кормила, поила, купала, меняла бельё, взбивала подушки и постель и спала тут же, у кровати дочери, на брошенном на пол тюфяке. То ли бабушку мучила совесть, то ли оттого, что сильно в этом году уродил виноград, она отдала зятю с «каравайного» сада почти весь урожай, правда, с условием помочь осенью убрать сад, то есть закопать в землю на зиму лозы. Но дядя Гриша принял этот дар без радости. Ему было не до этого – у него умирала жена и мать маленьких детей.

      Каждый день один или с детьми он приходил проведывать больную. Сидя у постели и держа в своей руке исхудавшую руку жены, дядя Гриша не переставал плакать.

       - Прости меня, милая! Прости меня, половина моя дорогая! Жить бы нам сейчас, да радоваться! Вставай, не болей! Сколько у нас сейчас всякого добра! Сколько винограда! И как я со всем этим один буду управляться?!

       - Нет, Гриша, всё, отуправилась! – тяжело дыша, еле слышно говорила больная. – Ничего теперь мне не надо, ничего не мило! Выбирай себе хорошую женщину… не жену себе выбирай, а выбирай вон им мать…

       Бабушка от этих слов закатывалась в истерике. Плакали все, кто в этот момент был в комнате. Плакали уже начинавшие понимать дети. Больная устало махала рукой:

       - Не на-адо…

      А урожай в этом году на виноград был действительно богатейший. Большими, по несколько фунтов, гроздьями висел он на кустах сверху донизу. И так не только у нас одних, но и у всех в станице.

      Сбывая щедрые дары лета, отец почти ежедневно бывал на базаре то в Новочеркасске, то в Багаевской, то Васькой, то Игошкой, а иногда сразу двумя подводами, вторая была – волы. И тогда отец брал в помощники меня, млевшего от радости. Из-за этого иногда я пропускал уроки, которые потом приходилось догонять.

       А виноград, казалось, не убывал. Цену на базарах сбили до полтинника за пуд. Да и за эту цену порой  некому было сбыть, и тогда виноград везли с базара домой и сваливали в кучи под сараем, где его топтали и мяли телята, свиньи, куры. А на следующий базар резали уже другую партию свежего винограда.

       Крупные оптовые покупатели – Новочеркасские виноделы, из которых самым крупным был Соколов – виноградом этого урожая пренебрегали из-за его некондиции. Виноград действительно был не очень сахаристым, так как не выспел из-за перегруженности кустов.

       - Не к добру! – предсказывали старики – быть войне! Вот так же было в 76-м перед Турецкой войной и в девятьсот третьем перед Японской. А звезда с хвостом (комета в 1910 году)? А пароход, что утоп? Что это, по-вашему,  к добру?

      Оставшийся виноград весь пошёл на вино. Зимой отец вёдрами таскал его вечерами к Забродиным в мастерскую, которая, как и лавка Шмеля, превратилась в некое подобие клуба, и куда длинными ненастными вечерами сходились соседи, обсуждали последние новости - станичные, семейные,  политические. И так почти каждый день осенью и зимой.     
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       Старший из братьев Кошелевых, как-то незаметно превратившийся из Николки в Николая, работал теперь наравне со взрослыми мастерами. От прежних его шалостей не осталось и следа. Поговаривали даже о его женитьбе и называли присмотренную невесту – Веру Рыжову.

       Серёжка приехал из Ростова тоже повзрослевшим и серьёзным, без признаков хулиганских замашек. Приехал с правами шофёра в кармане и без большого пальца на левой руке. У него вырвало из рук заводскую рукоятку, и ею раздробило палец так, что его пришлось ампутировать. Так говорил он, так говорила и мать. Отчим же молчал и сопел. 

       Приехав домой и не найдя применения своей новой профессии, так как автомобили тогда в России были большой редкостью, Серёжка, пока еще не переименованный в Сергея, взялся за прежнее своё ремесло – тачать сапоги.

       Как-то, придя вечером от Забродиных, отец сказал мне:

       - Завтра придёт Серёжка. Спустись с ним в сад и помоги ему вырубить из старой тютины кусок. Им нужно для клесачек (отшлифованный брусок из крепчайшего дерева для наведения глянца на подошвах обуви). 

       Утром Серёжка принёс с собой топор, и мы пошли в сад. Этим топором Забродины кололи дрова и рубили костлявое мясо. Был он отчаянно туп и зазубрен.  Вырубить кусок из такого крепкого дерева, как тютина, этим орудием было делом совершенно невозможным. Топор отскакивал от тютины, как мячик. 

       - Побеги, Андрюшка, принеси свой! – попросил меня Серёжка.

       У нас был новый топор, который недавно отец купил у Шмеля, насадил его на новое топорище и чуть ли не молился на него. Топор торчал в колоде во дворе. Я схватил его, вернулся к Серёжке и начал рубить тютину. Твёрдая древесина поддавалась с большим трудом. Она не кололась слоями, а крошилась мелкой крошкой. Мы несколько раз сменяли друг друга. И вдруг, когда я, вбив под углом конец лезвия в канавку, стал выворачивать топор, чтобы отколоть кусок дерева, достаточный для одной клесачки, топор хрустнул. Крепко зажатый древесиной, тускло поблёскивая серым изломом, в стволе остался торчать осколок топора. Я от испуга остолбенел и заплакал.

       - Подожди, не плачь – сейчас что-нибудь придумаем. Вот что – ты пока выковыривай нашим топором осколок, а я сейчас!

       Он убежал и через минуту вернулся, неся в бумажке немного сапожного клея.

       - Сейчас мы его так починим, что даже и под лупой не заметишь.

       - Всё это так, Серёжа, но держаться он будет ли прочно? – усомнился я.

       - А ты, если не хочешь быть отлупленным, сделай так, чтобы он развалился не у тебя, а у дяди Тараса. Ты отнеси его сейчас обратно и воткни на прежнее место. И когда дядя Тарас начнёт что-либо делать им сам, то кончик топора отлетит у него, а не у тебя.

       Несмотря на повзросление и кажущуюся серьёзность, Серёжка, оказывается, не бросил своих замашек. Мне это не понравилось, но деваться было некуда, и я понёс «отремонтированный» топор на прежнее место.

       Обман этот был раскрыт быстро. Топор понадобился отцу в тот же день. Он стал тесать им какой-то колышек и не успел прикоснуться к вербине, как с удивлением увидел, что совершенно новый топор вдруг ни с того, ни с сего сломался. Сломался при работе с таким мягким деревом, как верба. Он поднёс топор к глазам и, ни слова не говоря мне, разыскав отлетевший кончик топора, пошёл к Забродиным. 

      - Полюбуйся, Пётр Михайлович!

      Топор осмотрели все, включая подмастерьев, и стали смеяться над покрасневшим Серёжкой.

      Дело обошлось без подзатыльников, но над нами долго потом подтрунивали, как мы сапожным клеем склеивали железо.

      А через некоторое время разнеслась весть – Забродины будут выписывать из-за границы автомобиль.
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       Из-за обильных дождей в прошлом году что-то неладное стало твориться  в виноградниках. Сады начали «гореть» - листья на большинстве кустов желтели и отпадали, «кашка» (завязь грозди) - тоже. Причем, сады, прилегающие к Аксаю, «горели» больше, чем сады, расположенные на горе. Стали расспрашивать стариков. Старики успокаивали тем, что  нечто подобное наблюдалось и раньше, но на это как-то не обращали внимания, что время от времени через виноград проходит какое-то «пламя», и тут уж ничего не поделаешь. Против Бога не попрёшь!

       - Так, значит, мы, у кого сады на низу, около воды, - грешники, а те, у кого сады на горе, – праведники, так что ли? – пробовал возражать отец. 

       - Всё от Бога, - пожимали плечами старики. – А потом, это же не каждый год!

       На этом разговор и закончился. Но отец не успокоился. Вместе со своим свояком, дядей Сёмой Ермаковым, он помчался в Новочеркасск  к шурину – Павлу Павловичу. А Павел Павлович был уже сам в тревоге. На его Кадамовской даче творилось то же самое. Но он уже знал, что это такое, принял меры и посоветовал зятьям, что надо делать.

       Через два дня отец влез в хату, держа в одной руке большой, странный, похожий на сплющенное ведро, поблескивающий медью предмет, перевитый длинным резиновым шлангом с медным наконечником, а в другой руке – мешок с какими-то бумажными пакетами.

       - Что это за мода такая, уехать, никому не сказавши ни слова, и пропадать где-то два дня?! – встретила бабушка отца. – Тут сто дум надумали! А что ты припёр с собой? Денег что ли у тебя, как у жида?

       - Ну, хватит, мама, не пропал же! А вот этой штуковиной будем теперь лечить от «пламени» виноград.

       - Как это – «лечить виноград»? Он что, болеет, как человек, что ли?

       - Да, мама, виноград заразился и болеет так же, как и человек, и болезнь эта называется «милдью». А лекарство в мешке – извёстка и синий камень (медный купорос). Их растворяют в воде и опрыскивают вот этой машиной.

       - Господи Иисусе Христе, - перекрестилась бабушка, - последние веки!

      А я тем временем уже тёрся около таинственного блестящего предмета. Мне очень хотелось узнать, что же там у неё внутри.

      - Не трогай, Андрюшка, успеешь, ишшо рад не будешь! 

     На следующий день рано утром отец поднял меня, чтобы помогать ему. Заглядывая в привезённую из города книжку,  он стал делать раствор. В это время пришла к нам по воду Илюшкина мать. Долго смотрела она на химию отца, потом спросила:

       - Что это ты, кум, делаешь?

       - Лекарство. Хочу лечить сад.

       - Как это «лечить»? Вот этой пакостью?! Да ты что, кум, в своём уме? Вы же потравитесь сами и людей потравите!

       - Не потравимся, кума! Пока дело дойдёт до травли, сто раз смоется. Во Франции ни один не отравился, а там это делают уже сто лет.

       - Сравнил, кум, ведь там живут какие-нибудь нехристи, басурманы, нерусские!… А если дождей не будет?

       - Дождей не будет – выветрится.

       Ничего больше не сказав отцу, Марфа Филипповна ушла, а через минуту пришёл её муж, Мирон Ефимович, поздоровался и молча стал наблюдать за халдейством чудака-соседа. И тут мы услышали голос Илюшкиной бабки.

       - Бессовестный!… Недоброго тешишь!… Некому сходить к атаману доказать на тебя, безбожника! Надо всем сказать, чтобы у тебя этот поганый виноград никто не покупал!… Слыханное ли дело – синим камнем… ядом… а потом лопать!

       Не обращая внимания на вопли соседки, отец налил ярко-голубую красивую жидкость в опрыскиватель и начал обрабатывать кусты, попутно читая Мирону Ефимовичу лекцию о борьбе с виноградной болезнью «милдью». В это же время за водой пришли другие бабы, увидели, что делает хозяин и тоже, не набрав воды, крестясь и ругаясь, поспешили скорее уйти от «осквернённого» колодца.

       - Ведь я, кум, ишшо и сам не знаю, что из этой затеи получится, - говорил между тем отец соседу. – Но агроном заверил, что это самое верное средство от этого «пламя». Неужели французы дурнее нас или им жить не хочется? Они давно уже спасают свои сады вот этим раствором. Даже и аппарат вот этот они придумали.

      - Ну, а вот как вино, кум? Не будет на него влиять этот раствор? Или вот, скажем, когда будешь исть виноград сырьём – ничего не приключится?

      - Мы такие вопросы тоже задавали агроному, и он прямо божился, что пужаться тут нечего. Он говорил, что во Франции от этого за столько лет не только не умер ни один человек, но даже ни один не заболел. И, говорит, всем известно, что самые лучшие в мире вина – французские. Только, говорит, надо бросать лечение за две недели до начала созревания винограда.

       - Не слухай его, Мирон, не слухай! – причитала слышавшая отца Илюшкина бабка. – Уйди от анчихриста! Уйди, ради Христа, а то в курень не пустим!

      Через некоторое время пришёл атаман с полицейским. Марфа Филипповна успела за это время сбегать в правление и нажаловаться атаману. 

      - Опять ты, Тарас, чудишь! Неспокойный ты человек, - начал упрекать отца атаман, – ну, вот что это ты затеял? Ведь только смущаешь православных!

      - Назар Александрович! Так это дело проверенное. Ведь во Франции уже давно так лечат виноград. Вот поверьте моему слову, не дай Бог, конечно, если эта пакость приключится на тот год, вы сами первыми начнёте вот так лечить, как мы с Семёном. 

      - И Семён твой с ума сходит! Ему так уж совсем непростительно – отец был атаманом, два брата попами, сын – псаломщик! Бросил бы ты это дело, ей Богу!

      - И чего ты его, Назар, уговариваешь, - негодовала Илюшкина бабка. – Опрокинь ему кадушку с этим колдовским зельем, а всё другое поломай, вот и весь разговор!

      Но кадушку с раствором атаман опрокидывать не стал, не стал ломать и всё другое. Походив вокруг уже опрысканных кустов, которые, подсыхая, принимали ярко-голубую окраску, и, понюхав в нескольких местах опрыснутые листья, ушёл, не сказав отцу больше ни слова упрёка, ни поощрения.

      Затратив сто вёдер раствора и три дня, отец опрыскал все кусты. И все три дня Илюшкина бабка не переставала охать в своём саду, призывая на отца все кары небесные. А в колодец никто долго не ходил – боялись отравы.

      Недели две спустя, если смотреть из-за Варгунки,  сад наш представлял собой оазис среди пустыни. Сад Ермаковых уцелел тоже. И тут к нам и к Ермаковым началось паломничество за советом, но было  поздно – виноградники уже начисто были сожжены болезнью. Советы и инструкции давались на всякий случай для будущего года. Делегатом от Илюшкиной бабки была Марфа Филипповна. Сама бабка придти  постеснялась.

      А на следующий год, когда отец только ещё начинал думать, опрыскивать в этом году сад или подождать, как бабка Платониха уже лазила среди своих кустов с раствором синего камня в ведре и за неимением опрыскивателя – у отца попросить постыдилась – обрызгивала кусты простым веником. В виде, так сказать, профилактики.                                 
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      Теплая и влажная первая половина июня сменилась на жаркие и сухие дни с ветрами-суховеями, дувшими днями  и ночами из горячих Каракумов. Трава на пастбище, где скот пасся под надзором общественных пастухов большим станичным стадом, стала выгорать. Скот тощал. Тогда хозяева начали его из общественного сада разбирать и пасти сами. Вдоль посевов хлебов и по балкам сохранились ещё дикий овёс, пырей, ковыль, донник, лебеда, полынь. Теперь в эти места стали гонять небольшие табунки скота из двадцати-тридцати дворов. А кому, как не ребятам моего возраста, пасти такие табунки? И я после торжественного акта по случаю окончания пятого класса и окончания школы вообще заделался заядлым пастухом.

      Торжественный акт был похож на прошлогодний. На мою долю выпало прочитать наизусть стихотворение «Иван Сусанин». Читал я с большим вдохновением. У публики – отцов и матерей выпускников – туманились глаза, и мне громко аплодировали.          

       Похвальные листы в этом году по случаю трёхсотлетия дома Романовых также были юбилейные – с портретами всех русских царей и императоров, начиная от Михаила Фёдоровича и кончая Николаем Вторым. Выпускникам ещё были выданы свидетельства об окончании двухклассного училища. И, кроме того, ещё книжку «Начало династии Романовых». Всё это я получил, так как в свидетельстве моём были одни пятёрки по всем предметам.

      И вот теперь, изо дня в день, я вместе с другими ребятами и, конечно, с неизменными Илюшкой, Егоркой и уже со взрослым Пашкой, то на Ваське, то на Игошке, гонял коров и волов на пастбище и пропадал в степи весь долгий июньский день. И нам было весело. Вырвавшись из тесных стен школы на бескрайний простор, пахнущий всеми степными ароматами, мы не знали усталости. Оставив скот под присмотром очередного дежурного, мы, все остальные пастушки, играли. Играли весь день, меняя дежурных. Играли во все детские игры – в чехарду, в воров и разбойников, в сыщиков, в лапту, в городки. Когда всё это надоедало, мы принимались  выкуривать из нор сусликов и засекать их арапниками. Но мне это не нравилось. Я всегда был против истязания живых существ.

      Помимо этих забав мы ещё и покуривали, но не по-настоящему, а так просто, баловались. Заядлым курильщиком среди нас оказался только один. Это был мой одногодок не с нашей улицы Алёшка Степанов. Он отстал от нас ещё со второго класса, так как учение ему никак не давалось. Он курил, как профессионал, затягиваясь и пуская через ноздри дым, в то время как мы его только набирали в рот. Но Алёшка никогда не имел собственного табака и всё время канючил  у нас. За щепотку махорки или за окурок он готов был сделать любую посильную услугу или даже пойти на любую пакость.  

      Однажды, когда нам в конце концов надоело его клянченье, мы решили над ним подшутить – накормить его сусличатиной. Разложив у входа в норку дымный костёр, одни из нас стали загонять дым внутрь норки, а другие, стоя наготове с поднятыми арапниками и палками, дожидались, когда покажется из норки головка зверька, чтобы немедленно его засечь. Но на этот раз из норы показался не суслик, а голова огромного желтобрюха. Мы сначала кинулись врассыпную, а потом опомнились. И пока неуклюжий гад, ошеломлённый дымом, солнцем и скопищем людей, искал себе новое убежище, мы его убили и предложили Алёшке съесть кусок его, обещая целую закрутку махорки. Алёшка охотно согласился.

      - Давай! А что тут такого, подумаешь?! Только чтобы был изжаренным и с солью, - выговорил он себе условие.

      Сам Алёшка вырезал своим складным ножиком средний, самый толстый и самый жирный кусок гада и, насадив его на конец пастушьей палки, стал жарить над огнём, как шашлык. Мы с любопытством наблюдали. Но когда кусок начал обугливаться и на огонь с него начал капать, сильно разжигая костёр, жир и в воздухе завоняло палёным мясом, мы, зажав носы, отбежали от костра. А Алёшка спокойно обжарил кусок со всех сторон, дал ему немного остыть, взял в руки, по которым сразу же потекло горячее сало, и стал есть. Меня начало рвать.

       - Дайте ишшо кто-нибудь соли, а то немного недосолено, - попросил Алёшка. – Да вы попробуйте сами, чудаки! Та же свинина, ей-богу!

       Но охотников попробовать не нашлось. А Алёшка слопал весь отвратительный кусок и стал жарить другой, потребовав от нас обещанной закрутки.

       С этого дня мы стали его сторониться и перестали с ним садиться за один полевой стол. Делившийся со всеми тем, что у меня было, я теперь не давал Алёшке пить из своей кубышки, в которой я возил с собой колодезную воду для питья. И вообще, мы все после этого случая стали строго следить, чтобы Алёшка ни в коем случае никуда не лез со своей кубышкой, а потом совсем изгнали его из своей среды, так как он стал уже специально заниматься ловлей змей для своего рациона.   

       В конце концов начавшаяся так весело наша пастушья жизнь здорово нам надоела, и мы с нетерпением ждали сезона сенокоса, так как после уборки сена в луг вновь пойдёт общественное стадо целиком и мы избавимся от надоевшего нам занятия.
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       Накануне начала сенокоса у нас объелись кони. Встав рано утром, чтобы собираться в луг, отец увидел что-то белеющее у амбара и под сараем. В тревоге, что были воры и покрали муку, он подбежал к амбару и увидел в нём Ваську. Васька стоял задом к двери и тяжело дышал. А под сараем, у растерзанного оклунка с мукой, задыхался  Игошка. Отец сразу понял, в чём дело, и разбудил меня и мать. 

       - Живо промойте Игошке ноздри! – приказал отец, а сам сел на качающегося, как пьяный, Ваську и погнал его со двора. 

       Мы с матерью стали промывать Игошке ноздри, которые были густо залеплены тестом, это мешало ему дышать. По мере того, как ноздри очищались, Игошка дышал всё свободней и свободней, а потом стал неистово фыркать. В это время ко двору подскакал отец и, посадив на Ваську вместо себя меня, приказал скакать по улицам, не давать коню отдыхать и наблюдать, будет ли тот опорожняться.

       Я кружил на Ваське по улицам и заметил, что Васька шёл подо мной не так, как обычно, а как бы хромал на все четыре ноги. Было утро. Бабы гнали в табун коров, казаки выезжали на покос. Все с любопытством смотрели на малолетнего раннего всадника, скачущего на пьяном коне, и догадывались, в чём дело.

       - Наверное, обожрался?

       Я кивал головой и скакал дальше.

       Проснись отец на полчаса позже или не прими необходимые меры, которые он, как табунщик, хорошо знал, кони подохли бы непременно.       

       Для Игошки его ночное воровское похождение окончилось благополучно.  Проглоченная им мука не возымела такого действия на него, какое возымело на Ваську сожранное им зерно. До полудня гонял я коня по станице, а на ночь Ваську поставили в мокрую глину. На другой день утром, перед отъездом на покос, отец вбил в Варгунке против нашего сада кол, привязал к нему Ваську так, чтобы тот стоял в воде по самое брюхо, а мне поручил наблюдать за ним. На покос отец уехал с матерью.

      Две ночи стоял Васька в глине, а днём – в воде. Два дня, пока не очистился желудок, ему ничего не давали есть. Но несмотря на это, Васька ещё месяца два хромал на все четыре ноги. Обжорство зерном подействовало  на его ноги.
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       «Казанскую» - один из трёх престольных праздников станицы, общество решило праздновать в лугу, за Варгункой, вместо обычной станичной площади у станичного правления. Празднование «Казанской» всегда совпадало с разгаром сенокоса и началом косовицы хлебов (8 июля по ст. ст.), но независимо от того, что перестаивала в степи пшеница и могла осыпаться на корню, что в лугу лежали неубранные копны сена, «Казанскую» праздновали два дня. А если день её совпадал с пятницей или понедельником, то и три. Праздновали с торжественной службой в церкви, с многочисленными гостями из соседних станиц и хуторов, с грандиозными попойками и традиционными драками. Из города в этот день или накануне съезжались странствующие коробейники, лоточники, продавцы «счастья» с попугаями и шарманками, бродячие фокусники и разные обманщики со всевозможными играми. А Василий Ефимович Пименов ставил свои карусели.

       В этом году «Казанская» приходилась на понедельник. После обедни и обеда луг, где уже гостеприимно ожидали празднующую станицу палатки и лотки с лакомствами и игрушками, где уже на Пименовских каруселях нетерпеливая детвора прокатывала данные родными к престолу копейки, стал заполняться разноцветом девичьих нарядов, грибками зонтиков, синими и красными гвардейскими фуражками казаков и чёрными кепками иногородних. Пожилые полезли под телеги на разостланные лантухи, чтобы под этими гостеприимными колёсами продолжать то, что начато после обедни дома.

       Но вот особое внимание празднующей толпы привлекло никогда ещё не виданное в станице зрелище. На огороженном верёвкой круге показывали своё искусство акробаты – мужчина и женщина. Оба молодые и красивые. Одеты они были в телесного цвета трико, плотно, без мельчайших складок, облегавшие их стройные фигуры. Трико женщины вызывало улюлюканье мужской части толпы, на которое молодая акробатка не обращала ни малейшего внимания. По-видимому, привыкла.

       Оба они, объясняясь на ломанном русском языке, показывали всем своё искусство: ходили на руках, закидывали обе ноги за голову и так обходили весь круг, кувыркались в воздухе через голову, прыгали с табуретки голыми ногами на битые бутылочные склянки совершенно безнаказанно, глотали шпаги. А потом мужчина, держа в руках картуз, обходил толпившихся за верёвкой зрителей и просил «сеньоров и сеньорит один-два копейка». В картуз летели медяки и очень редко серебро. А иные совсем ничего не бросали. Как только с ними равнялся акробат, они отворачивались и спешили выбраться из толпы. Но как только начиналось новое представление, эти дармовщинники опять протискивались вперёд, к самой верёвке. Некоторых из них я приметил и затаил на них злобу, дав слово пристыдить их потом.

        В один из сеансов, когда показывался номер битья тяжёлым молотом большой плиты камня-ракушечника на груди лежащей на двух табуретках с провесом спины женщины, один из таких «зайцев» перескочил через верёвку и в тот момент, когда напарник женщины занёс молот и вот-вот готов был опустить его на камень, подвинул одну из табуреток плотно к другой, под спину женщины. Мужчина неестественно побледнел и, отбросив в сторону молот, стал стыдить хулигана на чистейшем русском языке. А женщина, побелевшая от испуга, как бумага, стала плакать.

       Не отдавая себе отчёта, я перемахнул через верёвку и со всего бега ударил обидчика головой в живот так, что тот от неожиданности не устоял и упал. В этот момент ко мне подскочил кто-то из взрослых и вывел меня из круга. Кто-то перескочил за верёвку ещё и стал кулаками и пинками оттеснять «шутника» за верёвку. За «шутника» вступились друзья, и началась общая свалка. Плачущую акробатку обступили девчата и казачки и жалостливо её успокаивали. 

       Нападая на хулигана, я совершенно не представлял последствий его «шутки». Я только видел, что своим непрошеным вмешательство в работу акробатов этот верзила причинил им какое-то зло, обиду, от чего даже заплакала женщина-акробат. А я не мог смотреть равнодушно на плач несправедливо обиженных и готов был вступать с обидчиками даже в неравный бой, как сделал тогда, на «Три святителя». Этот здоровенный дядька одним взмахом кулака мог сделать из меня куль с костями, но в справедливой ярости я даже не подумал об этом.

       Через минуту порядок был восстановлен, и представление началось вновь. И тут, из гула голосов, я понял, что если бы молот опустился на грудь женщины в тот момент, когда под её спиной очутилась табуретка, она бы мгновенно была убита.

       После представления, отвалив в картуз уже не две копейки, как бросил уже дважды, а целый пятак из тех пятидесяти копеек, что дали мне на праздник отец и бабушка, я стал выбираться из толпы и столкнулся лицом к лицу со своей двоюродной сестрой Нюркой Киселёвой, или Анкой, как мы её называли. Рядом с нею стояла наша станичная девчонка Катя Осетрова и две незнакомки, одна лучше другой. У меня дрогнуло сердечко, и как что-то оборвалось в груди. Мне захотелось смотреть на этих двух чудных наяд в белых  платьях, не отрываясь. Но чувствуя, что это неприлично, я покраснел и отвёл глаза. 

       - Братишка, покатай нас на каруселях, - попросила Анка.   

       Я похолодел и молниеносно подсчитал в уме свои финансовые возможности. Итак, из пятидесяти копеек на акробатов я истратил девять. Осталась сорок одна. Покататься один раз на каруселях впятером – десять копеек. Это один раз. А нужно же, наверное, раза три, не меньше. Это уже тридцать копеек. Остаётся одиннадцать копеек. После каруселей ведь, наверное же, и угостить их чем-то нужно, ну, хотя бы лимонадом. Это ещё пять копеек – не стану же я их угощать, а сам не пить. Этак они могут подумать, что у меня нет денег. Значит, пистолет с бумажными пистонами, годовая моя мечта, останется опять мечтой, теперь уже до «Алексея». Ведь он стоит двенадцать копеек, а у меня останется всего шесть.

      - Дурак! – мысленно выругал я себя сам. – На девчонок заглядываюсь, влюбляюсь уже в третий раз, а на уме, как у маленького, игрушечный пистолет.

      Всё это в моей голове пронеслось молниеносно, и молниеносно же созрел ответ.

      - Пожалуйста, с полным нашим удовольствием, - галантно поклонился я. Я видел и слышал, так делают и говорят Шмелёвские приказчики, разговаривая с покупателями.

       С победоносным видом Креза и с большой тревогой в душе (слишком уж скудны были мои финансы), я усадил в каретку Анку вместе с её подругами, двоих из которых я даже не знал. Но когда карусели завертелись, Анка начала нас знакомить. 

       - Это, что рядом с тобой, Катя, ты её знаешь, это Поля, наша, бессергеневская. А это, рядом с ней, Груня, она из Багаевской. Обе мои двоюродные по отцу.

      Во время этого разговора Поля и Груня, уткнув свои личики в кружевные платочки, краснели и смущённо хихикали. Катя молчала.

      «Как всё же у меня мало денег», - чуть не плача, с тоской думал я, когда лишившись тридцати копеек, я соскочил с каретки первым и кинулся, было, помочь своим дамам. Но они сделали вид, что намерения моего не заметили и соскочили на землю сами грациозней тех акробатов, которыми я несколько минут назад так восхищался. 

      На последние копейки я повёл своих юных Джульетт поить лимонадом, не переставая думать, что после лимонада их ещё же надо будет угостить какими-нибудь сладостями. А за что же? 

      «Ну, стерва, я тебе задам!» – злобно думал я о своей кузине, которая ввела меня в такие совершенно не предусмотренные расходы. А что бы я делал, не будь у меня этих несчастных сорока копеек?

      Стоя с девчатами, я всё время бросал по сторонам беспомощные взгляды, надеясь увидеть в толпе кого-нибудь из своих друзей, но их, как назло, нигде не было видно. Наконец, потратив последние шесть копеек, я решил позорно увильнуть. Сделав вид, что якобы заметил в толпе Егорку, я бросил своим девчатам: «На минуточку» - и  кинулся вроде  зачем-то его догонять.

       Разыскивая в толпе друзей, я незаметно косил глазами в сторону оставленных мною знакомых. Но они затерялись в гуще людей, и я облегчённо вздохнул – теперь-то я уж как-нибудь постараюсь не попасться им на глаза.      
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      На второй день рано утром, разбудив гостей и засадив их за стол опохмеляться, отец приказал мне сбегать в степь посмотреть, не готова ли к косовице пшеница, и привезти с пяток колосьев домой, для пробы.

      Наскоро перекусив праздничных объедков, я сел  без седла на Игошку и порысил в степь. Да, пшеница стояла уже жёлтая и ждала косарей. Людей почти нигде не было видно – ещё праздновали.

      Не доезжая Большого Кургана, ниже которого после прошлогоднего передела земли находился наш ток, я стал нагонять воловью упряжку и в погонщице узнал одну из вчерашних знакомых – Полю. Я сгорел от стыда. Мне стало стыдно, что я еду без седла на мелкорослом Игошке, и ноги мои чуть ли не цепляются за землю. Но делать было нечего. Встреча была неизбежна. А раз неизбежна встреча, то неизбежен и разговор. Но о чём я буду с ней говорить?

      А встреча приближалась. Поравнявшись с хорошенькой погонщицей, я поздоровался. Она звонко мне ответила:

      - Здравствуй, здравствуй, Андрюша!

      Что делать дальше, я не знал. Начать какой-либо разговор или попробовать ускакать? Но голова моя от смущения сделалась пустой, а обогнать и скакать дальше, я это уже понимал, было неприлично.   

      Из этого неприятного оцепенения меня  вывела она.

      - Далеко скачешь, Андрюша?

      Я сказал и, в свою очередь, спросил:

      - А ты?

      - Я на Кадамовку, на хутор!

      - А что ты там будешь делать, когда нужно или праздновать, или быть на покосе? - спросил я, благословляя небеса за пришедшую на ум длинную фразу.

      - А ты почему едешь на ток, а не празднуешь или не работаешь на покосе?

      - Я по делу, меня отец послал узнать…

      - А меня послала мать! – звонко расхохоталась она.

      Молчание. Потом:

      - Цоп-цобе!…Вот так-то, Андрюшечка!

      От «Андрюшечки» я покраснел ещё больше, смутился и совсем потерял дар речи. Молчала и она, смотря с улыбкой на растерявшегося кавалера.

      Между тем, всё время сдерживаемый мною Игошка нудился, вырывал повод и просился вперёд. Наконец, выдавив из себя что-то вроде «до свидания», я толкнул пяткой своего низкорослого коня, который только и ждал этого и сразу взял на рысь, а потом перешёл на галоп. 

      Мне было стыдно за свою проклятую застенчивость и вместе с тем приятно оттого, что она назвала меня два раза «Андрюша», а один раз даже «Андрюшечка». И образ белого личика с чёрными бровями и немного вздёрнутым носиком, обрамлённого белым платком, из-под которого так волнующе выбивались кудряшки тёмно-русых волос, стоял перед моими глазами весь день.

      В общем, я влюбился в Полю. И это была моя третья по счёту любовь.
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      Как-то после молотьбы отец повёз на Ваське продавать виноград, а мы с матерью на Игошке и волах поехали в луг резать для сада чакан. 

      Так как в ближайших к станице музгах чакан, несмотря на запрет, был уже почти весь вырезан браконьерами, мы поехали к Лопуховатке – небольшому озеру, можно сказать болоту, у урочища которого я два года тому назад вытащил из мешка гадюку. В самой Лопуховатке чакана тоже было не густо. Но зато за озером, по многочисленным мелким музгам, он зеленел сплошной стеной.

      Решили переправиться через озеро. Воды в месте переезда было немного, но как только наши дроги выехали на середину болота, мутная жижа покрыла ступицы колёс. Запряженный в дроги Игошка

стал и никакими усилиями не мог сдвинуть с места завязшую телегу. Засучив выше колен брюки, я слез с дрог, отвязал волов и без труда выехал на них на сухой берег. Там я волов отцепил от воза и, увязая выше колен в грязи, подвёл быков к оглоблям Игошки и стал приспосабливать к ним верёвку-тяж. Я с трудом переступал ногами, намочил засученные выше колен штаны, испачкал жижей белую свою рубашку и лицо. 

      В это время показалась ещё одна воловья упряжка с привязанной сзади воза запасной парой волов. На волу сидели две женщины, в одной из которых я без труда узнал Полю. Второй оказалась её мать. Подъехав к берегу, они остановились и поздоровались.

      - Что, Павловна, застряли?

      -  Да вот, как видите!  

       А Поля в этот момент легко соскочила с воза, сбросила с ног тапочки, быстро подобрала юбку, просунула её хвост между ног, заткнула его за пояс и очутилась как бы в выше колен подобранных брюках и смело полезла ко мне. А я, перестав возиться с верёвкой, впился глазами в такие же белые, как и блузочка, девушкины ноги. Пока я стоял, разинув рот, Поля, балансируя руками и выбирая в тине более твёрдые места, добралась до наших дрог, замочив всё же юбку.

       - Ну, казак, чего тут у тебя не ладится? Давай помогу, нам это дело знакомое.

       И не успел я запротестовать, как она мягко, по-женски, отобрала у меня мокрую и грязную верёвку и стала по-мужски уверенно привязывать её к оглоблям. Я, было, кинулся отбирать у неё верёвку, но она опять мягко меня отстранила. 

      - Иди, Андрюша, вперёд и веди быков, а я буду подгонять! Ну, трогаем – цоп, цоп-цобе!

      Волы натянули верёвку и легко, вместе с поднатужившимся Игошкой, выволокли дроги на берег.          

      - Спаси тебя Христос, дочечка! – поблагодарила мать эту смелую девушку. 

      - Не за что, тётечка!

      - Вот бы, Андрюшка, нам такую невестку! – говорила мать, когда мы поехали дальше. – Вот девка, так девка! Как жалко, что ты ей не пара. Она уже почти невеста, а ты ишшо ссыкун! Ай да девка – огонь!

      Весь день я думал об этой необыкновенной девушке, такой услужливой, такой ловкой. И мне немного взгрустнулось. Почему мне только четырнадцать лет, а не семнадцать, как Пашке? Тогда бы я ходил на «улицу» и смог бы ухаживать за Полей.  

      Дома мать в самых восторженных красках расписала бабушке «огонь-девку», и бабушка, перебрав всю родословную Поли, зачислила её мне в невесты.
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      Учась ещё в четвёртом классе, я часто приставал к матери и отцу, чтобы мне сшили сапоги и шаровары с лампасами.

       - Почти все ребята ходят в сапогах и лампасах, а я, как хохол какой, – чирики да штаны без лампас, - хныкал я.

       Приставая с такой просьбой к родным, я немного привирал. Почти все в нашем классе ходили так же, как я, то есть в ботинках и брюках без лампас. Только несколько ребят, готовясь после школы поступать в юнкерское училище, ходили хотя и в ботинках, но брюки носили с лампасами навыпуск. Носил их после поездки в Москву и Пашка. А один из учеников – Васька Полковников – тот самый, который был подсажен ко мне при встрече наказного атамана, был одет всегда с иголочки и во всё казачье. Хотя Васька и учился из рук вон плохо, но отец его всё же прочил на что-то военное.

      Это был небольшого роста коренастый мальчуган с немного широким веснущатым лицом, курносым носом, серыми глазами и вьющимся русым чубом. Оттого, что он носил казачьи брюки, вправленные в лаковые сапоги, и гимнастёрку, подпоясанную кавказским ремешком, а также казачью фуражку с красным околышем, он всегда выглядел каким-то подобранным и стройным. Ни у кого из нас такого вида не было, и мы все невольно ему завидовали. А он, зная это, всё своё внимание уделял своей внешности. И это было, по-видимому, главной причиной его посредственной успеваемости.  Ставя с натяжкой ему тройки по всем предметам, кроме гимнастики, по которой он неизменно имел пятёрки, учителя ставили всем в пример его аккуратность. И вот на него-то и указывали я и мне подобные, когда клянчили у родителей лампасы и красные околыши.

      - У Васьки твоего паровая молотилка да пар двадцать волов. Да хлеба десятин сто они сеют. Ему есть за что справлять лаковые сапоги да кушаки, - отвечала неизменно бабушка на моё ежедневное клянченье казачьей формы, как у Васьки Полковникова, – а у нас не знаешь, на что деньги тратить, столько разных «дырок». Да и её на тебя не напасёшься. На тебе же всё, как собаки рвут!      

      Говоря так, бабушка прибеднялась. Она была казначеем семьи, и я хорошо знал, что деньги у бабушки были. К тому же она была незаурядным экономом. Иначе чем же объяснишь происхождение такой огромной суммы, как тысяча триста рублей золотом, отданных за «каравайный» сад. 

      И всё же несмотря на такое ворчание бабушки, у меня к выпуску из пятого класса появились синие нанковые брюки с красными лампасами. Правда, они были сшиты под ботинки, навыпуск, но всё же это были лампасы. И когда я впервые надел их, то от радости не знал, куда бежать и кому первому похвалиться. Важно шествуя в них по церкви, я думал, что я – центр внимания всех молящихся и берёг их только для церкви и больших праздников. 

      Но после последней встречи с Полей, я стал одевать свои парадные лампасы по воскресеньям не только к обедне, но и оставаться в них целый день до вечера, дерзнув ходить в них даже в табун за коровами. Мало ли что, ведь встреча могла произойти совершенно неожиданно. Не могу же я теперь появляться перед своей третьей любовью в старых брючатах со следами чернил и с порванными от всякой всячины карманами. 

      И вот однажды, в третье воскресенье после Лопуховатки, я пошёл с Егоркой в табун. При переходе через Аксай вброд, так как Аксай в некоторых местах пересыхал настолько, что его свободно можно было переходить пешком, перескакивая с камня на камень, я увидел Её. Она ехала на волах, наверное, с огорода, так как воз был полон кабаков. С Нею на возу сидела ещё одна девушка. 

       «Наверное, сестра, - подумал я, - как хорошо, что я догадался пойти в табун в этих штанах».

      Я остановился посредине перехода на камне, поправил казачью фуражку, выпрямился, чтобы казаться стройнее и оттенить свою казачью форму и, не отрывая глаз от приближающегося мне навстречу воза, приготовился учтиво поздороваться со смотревшими в мою сторону девчатами. Но тут случилось ужасное, непоправимое. От неестественности своей позы я поскользнулся на мокром, скользком камне, потерял равновесие и плюхнулся прямо в грязь всей своей долговязой фигурой, причём почти у морд их волов, которые от неожиданности шарахнулись в сторону и чуть не опрокинули воз с девчатами и кабаками. Они захохотали. А я, чёрный от грязи, стекавшей с меня ручьями, и красный от неслыханного позора не только перед хохочущими девчатами, но и перед Егоркой и сбежавшимися и тоже хохочущими зеваками, не глядя на удалявшийся воз, с которого неслось неумолкаемое «ха-ха-ха», пошёл в ближайший, небольшой плёсик Аксая с чистой водой и стал обмываться. Егорка сочувственно, но всё равно не удерживаясь от душившего его смеха, мне помогал.

      Я попросил Егорку разыскать и пригнать домой наших коров, а сам просидел в зарослях у реки до темноты. И только поздно вечером поплёлся домой. Нанковое моё сокровище безнадёжно превратилось в грязную тряпку.

      «Нет, - думал я, - эту грязь со штанов невозможно смыть, как невозможно смыть теперь позор перед девчатами. Прощай ещё не начатое знакомство с этой славной девушкой. Я потерял теперь в её глазах всякий интерес к своей особе, если он у неё хоть чуточку был».

      - Ну, ни одного дня не обойдётся без фокусов, - встретили меня мать и бабушка, уже уведомлённые Егоркой о моём злоключении, - обязательно что-нибудь с ним да стрясётся! Ну, куда их теперь деть? В задницу тебе заткнуть? - указывали они на штаны. 

      На другой день, сгораемая любопытством, к нам прибежала Анка.

      - Что это с тобой вчера приключилось?

      - А тебе что за дело? – грубо оборвал я её. – Тебе-то не всё равно?

      - Ну, чего ты сердишься, дурачок? 

      И она рассказала, что Поля сама переживает, так как считает, что это из-за неё я плюхнулся  воду. Это она попросила Анку сбегать к нам и сказать, чтобы я на неё не сердился из-за её дурацкого смеха. Я ей не верил.

      - Вот что, братишка, приходи нынче на нашу «улицу», и она тебе то же самое скажет!

      - Посмеяться вздумали, вот и приглашаете! Не выйдет!

      Нюрка раздосадованная ушла.

      Брюки матерью были тщательно отстираны и выглажены, но приобрели после этого какой-то белесый вид. А лампасы вместо красных стали светло-розовыми. Из двора я не выходил несколько дней.
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      Тётке Марине делалось всё хуже и хуже. Прошло уже два года с тех пор, как она после случая с гадюкой слегла и с тех пор почти не поднималась с постели. Кое-когда были дни, когда тётка просилась на свежий воздух. Но, посидев немного на крыльце, больная утомлялась и возвращалась обратно в постель. Потом она совсем отказалась от прогулок, и для всех было видно, что она доживает последние дни. Понимала это и бабушка. Забираясь куда-нибудь подальше, чтобы не видела больная, она горько оплакивала наедине своё неутешное материнское горе.

      И вот это неизбежное случилось. Случилось поздно вечером в последних числах сентября. С больной сделалось так плохо, как ещё не было никогда. Бабушка подняла тревогу. Мать, быстро накинув платок, побежала к Демидовым. Те сейчас же явились. В руки умирающей дали зажжённую свечку. Курень наполнился тихим плачем. К утру тётки не стало, и в доме стоял уже не плач, а крик.

      Через сорок дней после смерти дочери заболела бабушка. Сороковой день  и последний день сорокоуста совпал с «Михайловым днём» (8 ноября ст. ст.). Бабушка пошла в церковь, отслужила последнюю панихиду и привела с собой из церкви на поминки несколько старух. На поминки были приглашены свекровь покойницы и дядя Гриша. Напившись пьяным, дядя Гриша начал плакать и упрекать тёщу в том, что это она и только она загнала в гроб свою единственную и любимую дочь. А потом потребовал передачи ему сада. 

      - Не для меня, а для несчастных сирот, - плакал он.

      Бабушка отказала и на этот раз.

      - Ты не для сирот просишь, а для своей будущей…, - и бабушка непристойно назвала будущую предполагаемую жену зятя.

      Дядя Гриша разгорячился и наговорил за поминальным столом много тоже непристойных слов, от которых сидевшие на тризне старухи только крестились. А потом, схватив детей и приказав матери тоже идти домой, хлопнул дверью так, что на столах зазвенела посуда, а бабушка бросила ему вслед:

      - Головой, подлец!  

      То ли это, то ли страдание по умершей дочери подействовали на бабушку так, что она, не дождавшись, пока уйдут последние гости, слегла. Присутствовавшая на поминках бабка Сетчиха, слывшая в станице за искусного врачевателя, кинулась к ней и каким-то своим знахарским способом установила, что бабушкин внезапный недуг – от сглаза и что она может помочь больной при условии, если та согласится лечь в её хату на три дня. 

       Бабушка согласилась, и в тот же вечер мать осторожно отвела её в новоявленную лечебницу, где больная пролежала не три дня, а до самого Рождества. Но никакие Сетчихины наговорные воды, никакие настои из трав не помогли. И оттуда Прасковью Ивановну уже не вели, а привезли на санках.

       Дома бабушка окружила себя теми же бабками-знахарками, которые лечили и её дочь, и пролежала без заметного улучшения до самой весны. Недуг её был странен. То она вдруг поднимется с постели и наделает тарараму – то не так, этак не так. И все, несмотря на разнос, вздохнут радостно. Но вот она заойкает, заохает, свалится  в постель и, нагоняя тоску на всех, не поднимается неделями. На все предложения отца поехать в город к докторам бабушка отвечала категорическим отказом.

      В это время в соседней Заплавской появился свой фельдшер, природный казак Матвей Ефимович Чеботарёв. Более двадцати лет тому назад его проводили на действительную службу простым казаком, с конём и шашкой, а оттуда он вернулся без них, но со званием медицинского фельдшера. В первый же год службы  он, при отборе наиболее грамотных и способных казаков в учебные команды, попал по своему природному влечению в дивизионную военно-фельдшерскую школу и блестяще через три года её закончил. После окончания службы его обязали остаться на три года на сверхсрочную в качестве сотенного военного фельдшера – отработать учёбу.

      Отослав с земляками коня домой, он выписал из дома жену и вместе с ней служил ещё много лет, изредка появляясь в станице на побывку. А потом потянуло на Дон совсем. Старикам его шло уже по седьмому десятку, а он был у них единственным сыном и наследником всего станичного хозяйства. Уволившись в начале тринадцатого года из полка, он с женой, двумя сыновьями-подростками и восьмилетней дочкой приехал в станицу совсем. Устроив сыновей для продолжения учения в Новочеркасские учебные заведения, сам он обосновался в станице и занялся врачебной практикой. 

      Два-три удачных врачевания создали ему славу искусного и знающего эскулапа, и к нему потянулись целыми толпами страждущие. И многим он, действительно, помогал. Когда больной бабушке посоветовали дать себя осмотреть своему земляку, она согласилась.

      Отец на Ваське съездил в Заплавскую и привёз Матвея Ефимовича к больной. Выстукав, выслушав и обследовав пациентку, Матвей Ефимович предложил ей ехать в город в больницу, так как болезнь её такова, что может потребоваться даже операция, чего он здесь, на месте, сделать не в состоянии.

      Бабушка испугалась и согласилась. После Пасхи отец повёз её в город. Там ей предложили операцию. После неё бабушка пролежала в больнице недели три и перед Троицей была уже дома.
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      Как-то меня увидел в лавке Иван Фирсович. Он поздоровался со мной, как со взрослым, за руку и стал расспрашивать.

      - Ну, чем занимаешься?

      - Да чем же, Иван Фирсович? Помогаю отцу по хозяйству: за скотом ухаживаю, в базу и конюшне чищу. Ну, а в свободное время с ребятами играю. Что же ещё мне делать? Читать почти ничего не читаю – нечего!

      - А что же ты ко мне ни разу не пришёл? Я бы тебе кое-что дал.

      - Да как-то неудобно вас беспокоить.

      - Что же тут неудобного? Заходи запросто. Я говорил после экзаменов с твоим папашей насчёт продолжения учения дальше, в городе, но он сказал, что посоветуется с бабушкой.  А потом я как-то забыл об этом, а отец твой не напомнил. Как там у вас в семье, был такой разговор?

       - Был! Папа согласен, а бабушка ни в какую. Отобьётся, говорит, от рук, Бога, отца и мать забудет, не говоря уже о бабке, почитать перестанет.

      - Ну, а сам-то ты как, хотел бы учиться дальше?

      - Конечно, хотел бы!

      Говоря так, я немного кривил душой перед учителем. Мне больше нравилось бить баклуши  и не забивать себе мозги разными грамотами. Да и чтение не шло на ум. Если бы я хотел читать, разве я не мог бы доставать себе книг хотя бы у тех же Ермаковых? У них была хорошая библиотека – наследство покойного деда. Книги в большинстве были исторического содержания. Просто я обленился. То ли дело – управишься со скотом и целый день свободен. Голова не забита никакими книжками, как бывало раньше. Но что разговор отца с бабушкой о продолжении моего учения был и как посмотрела на это бабушка, я Ивану Фирсовичу сказал правду.

      - Хорошо, тогда я сам постараюсь потолковать с твоей бабушкой, авось, как-нибудь уговорим. Правда, год уже пропал. Но ничего, с твоей памятью и  моей помощью мы быстро всё нагоним. Можно мне как-нибудь к вам зайти?

      - Пожалуйста, Иван Фирсович, в любое время, хоть сейчас.

      - Нет, сейчас я не могу, а на днях зайду.

      Я передал этот разговор отцу и матери, и Ивана Фирсовича стали ждать каждый день. Он пришёл через несколько дней. Иван Фирсович никогда до этого не был у нас в курене и был знаком с отцом только как с читавшим его книги отцом ученика, не больше. Я поджидал учителя все эти дни, наблюдая за улицей, и когда увидел его, выскочил навстречу и ввёл за собой в курень. Смутившийся учитель, поздоровавшись, не знал, с чего начать. Смущённый не менее гостя отец пригласил его в зал, усадил на стул и тоже не знал, как начать разговор.

      В соседней комнате лежала больная бабушка. Зная про приход бывшего моего учителя, она лежала на белоснежной постели, в белоснежной кофте и платке. А принаряженная мать, боясь, что редкому гостю, да ещё «благородному», в комнатах может показаться «чижолым дух», то и дело плескала на раскалённую плитку уксус и бросала кусочки рафинада. Висевшую у кровати в первой комнате люльку моего недавно родившегося братишки Митьки отсюда убрали.

       Разговор долго не клеился. Сначала поговорили о погоде, потолковали о недавних слухах, что где-то помёрзли какие-то люди, а где-то на других напали волки. Потом Иван Фирсович незаметно перешёл на разговор насчёт дальнейшей моей судьбы.

      - Ведь у него, Тарас Григорьевич, способности необыкновенные, - говорил Иван Фирсович, - и очень, конечно, будет жаль, если вы на этом остановитесь. Особенно у него большие склонности к истории, археологии и астрономии. Больше всего к последней (я действительно очень любил астрономию)… Ведь удивительней всего то, что он не только отвечает по ней заданные уроки. Нет, он разбирается в этой трудной науке, быть может, даже лучше меня. Да, да, не улыбайтесь. Иногда даже некоторые, не совсем понятные остальным ученикам законы Вселенной, он с поразительной ясностью и точностью объясняет непонимающим. Так что очень будет жаль, если такое дарование останется чистить конюшни и пасти скот.

      - Господин учитель! – отозвалась из-за стенки бабушка, слышавшая весь разговор. – А кто же будет хлеб сажать, если все станут учёными?

      До этого бабушкиного голоса отец был в затруднительном положении. Боявшийся бабушки и ни в чём ей не переча, он не знал, что ответить учителю, зная, что она слышит их разговор. Теперь же, когда заговорила она, он всецело положился на неё. Он встал и открыл дверь в бабушкину комнату, чтобы она могла видеть Ивана Фирсовича, а он её. Иван Фирсович привстал со стула и поклонился бабушке.

      - Здравствуйте, Прасковья Ивановна! Что я могу вам сказать? Ведь не всем же и хлеб сеять, кому-то же нужно и есть его, - пошутил учитель. – Ваш внук, Прасковья Ивановна, - очень способный паренёк, хочет учиться дальше, и поэтому грех не дать ему такой возможности. Нельзя зарывать его талант в землю. Он блестяще закончил пять классов нашего училища в то время, как других и палкой не загонишь в первый класс. Вот таким и приходится сеять хлеб да чистить конюшни. Конечно, уважаемая Прасковья Ивановна, я не говорю, что сеять хлеб не нужно. Труд земледельца – благородный труд. Им, этим трудом, держится и живёт всё человечество. Но это вовсе не значит, что не нужно учёных людей. Таких, как ваш внук, Прасковья Ивановна, - единицы. Поэтому, будет он сеять хлеб или не будет, от этого, при такой массе людей, которые не хотят учиться, а хотят сеять хлеб, ничего не убавится и не прибавится– хлеба будет столько же!

      Но как ни уговаривал Иван Фирсович бабушку, она стояла на своём.

      - Нет, господин учитель, не уговаривайте, Андрюшка останется дома! Нехай он, как деды его и прадеды, царство им небесное, и отец его, пашут святую кормилицу да смотрят сад. Вот рассказывают про его ишшо прапрапрабабушку. Атаманская, говорят, внучка была. Да не какого-нибудь станичного там или окружного, а самого наказного – ей ли не учиться? Ан нет – какая ишшо потом простая казачка из неё вышла!

      - Как «самого наказного»? – посмотрел на отца заинтересованный Иван Фирсович.

      - У нас в роду от одного к другому передавалось, что…

      И отец рассказал Ивану Фирсовичу семейное предание, которое известно читателю из вступления.

      - Вон, ишшо её могилка до сих пор заметна в саду.

      - Что вы говорите?! Интересно, интересно! – удивлялся Иван Фирсович. – Очень интересно! Ну. а документы на этот счёт какие сохранились?

      - Да какие там документы? Мне рассказывал её внук – мой дед. А ему рассказывала она сама. Да и умерла она не так уж давно – в сорок восьмом, когда деду моему, то есть её внуку, было тридцать четыре года. Да её помнила ещё и самая старшая моя тётка, сейчас лет десять как покойница. А вот это – тот самый образок Николая Чудотворца, которым её благословила мать.

      Отец достал с божницы семейную реликвию и подал Ивану Фирсовичу.

      - Да-а! – не переставал удивляться Иван Фирсович, рассматривая образок. – Интересно! Да ведь это же история!

      Разговор опять перешёл на мою дальнейшую судьбу, но бабушка была непреклонна. Так и ушёл, не уговорив бабушку, Иван Фирсович после приличествующего такому случаю угощения. 

      Само собой разумеется, разговор этот происходил без меня. Как только пришёл Иван Фирсович, отец выслал меня из куреня. Так как я определённо знал, что разговор будет про меня, я незаметно пробрался в погреб, притаился в нём и не пропустил из разговора почти ни одного слова. Погреб находился под залом, пол – в одну доску, и всё, что говорилось в зале, в погребе было хорошо слышно.

      Отчасти я и рад был такому повороту дела. С одной стороны, мне очень хотелось быть «учёным», учиться в городе, приезжать домой, в станицу, на рождественские и пасхальные каникулы в форме, какую носят некоторые наши ребята, учась в городе. С другой стороны, уж очень не хотелось мне расставаться, быть может, навсегда с Егором и Павлом, с Васькой и Егошкой, с Варгункой и Большим Курганом. Со всеми этими родными до боли полями и балками, степной ковылью, жаворонками, с вербами, музгами с сазанами, зарослями ежевики, с бескрайними весенними разливами родного Дона, со звоном родного колокола, со всеми этими голубыми, заманчивыми и таинственными задонскими далями.

       Прощаясь со мной у калитки, Иван Фирсович сказал:

       - Ты, Андрей, всё же хоть книги не забывай, читай! Не будешь читать – скоро забудешь даже то, что тебе дала эта наша простая школа. А вы, Тарас Григорьевич, прошу вас, не препятствуйте в этом сыну. Ах, как жаль, как жаль!

       - Да ведь я, Иван Фирсович, со своей стороны нисколько не препятствую – нехай читает. Я и сам не против чтения – вы же знаете. Я бы и в город его с радостью отдал, но видите, какая у меня крутая мамаша? А ослушаться её, вы должны меня понять, я никак не могу.

       - Оно, конечно, всё это так, Тарас Григорьевич, но всё же нужно бы как-то втолковать вашей мамаше, что вы зря губите паренька. Поговорите с нею ещё раз, быть может, она все же поймет и согласится.

       - Постараюсь, конечно, Иван Фирсович, но едва ли будет с этого какой толк. Мамашу свою я знаю – характерец ещё тот!

       - Да!!!… Ну, что ж, пока прощайте! А ты, Андрюша, если хочешь, пойдём со мной сейчас, я тебе кое-что дам.                                                                                                                                                                    
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      От Ивана Фирсовича я принёс томик рассказов А.П.Чехова и сразу же углубился в чтение и не расстался с ним до тех пор, пока весь томик не был прочитан от и до, а большинство рассказов и по два раза.

      Ещё будучи в четвёртом классе, мы разбирали из учебника «Русское чтение» рассказ этого писателя «Ванька». Но тогда злоключения Ваньки как-то не дошли до меня. Читая же Ванькино письмо деду Константину Макарычу сейчас, я плакал и совершенно не жалел, что Ивану Фирсовичу не удалось уговорить бабку. Я представил, что и я мог бы попасть в городе в такой же переплёт, как Ванька Жуков. Нет, Бог с ними, с этими прямыми городскими улицами, многоэтажными домами, удивительными огнями без керосина и куренями на колёсах. Дома лучше! 

       Уже давно спали отец и мать, а я всё читал. Страдающая бессонницей бабушка ворчала, особенно когда я прыскал со смешного рассказа.

       - Ох! И что же это ты там дьявола тешишь да фитоген жгёшь?

       Я прикручивал керосиновую лампу и продолжал читать.

       - Тарас, Тарас! – будила бабушка отца.

       - Ну, что?

       - Встань да скажи хоть ты ему, ну что это он недоброго тешит да фитоген переводит?!

       Отец приподнял голову и, перевернувшись на другой бок, почмокал губами и, ничего не сказав, заснул опять. А я, не в силах оторваться от чудесных рассказов, никак не мог удержаться от смеха. Тогда бабушка стала будить невестку.

       - Катя! Катя! Да проснись хоть ты! Да скажи ты этому полуночнику, ну что он ржёт, как жеребец, не даёт спать да фитоген палит!

       - Ложись спать, окаянный бессонник! – бросила в мой адрес сонная мать и опять затихла. 

      Недели через три я прочитал почти всего Чехова. А потом, зная моё пристрастие к астрономии, Иван Фирсович дал мне несколько книг французского астронома Камилл Фламариона с научно-фантастическими романами «Люмен», «Стелла», «Конец мира» и другие, которые я не прочитал, а проглотил. Читая эти произведения, я поражался новым для меня откровениям и перечитывал некоторые места по несколько раз.

       Из этих книг я  понял тайны мироздания, законы всемирного тяготения, отсутствие за пределами земли времени и пространства, колоссальные расстояния между небесными телами, быстроту прохождения света, причину затмений солнца и луны. И я сердился на бабушку и мать, которым я хотел доступно объяснить величие Вселенной, но которые не только не хотели понять такие простые вещи, но ещё и ругали меня.

       - А ты или твои писаки что, лазили туда? - возмущалась бабушка. – Вот такие умники и Бога не признают…А где же Бог? Где ангелы и святые угодники живут? А где рай, где ад? Так что не бреши и нехай не брешут твои нехристи хранцузы!… А я вот что скажу: звёздочки – это глазочки ангелов и души умерших праведников. Это они смотрят с нёбочки на землю и наблюдают за нами, грешными. А на самом верху  нёбочки находится престол Спасителя нашего и матери Божьей… Отнеси ты эти книжки своему учителю и брось! Ишь, чем головы детям напихивают… И старый дурак туда же.

      Это последнее уже относилось к отцу, который не только слушал меня, но и сам из этих книг кое-что прочитал и непонятное выяснял у меня.   

      Книжки эти были переплетены в красивые переплёты самим Иваном Фирсовичем, и он настолько аккуратно с ними обращался, что совершенно не было заметно, что к книгам вообще кто-то прикасался. Но я аккуратностью не отличался. Наскоро управившись со скотом, почистив в базу и конюшне,  я скорее летел в курень и часто, не моя рук, принимался за «Люмена» или «Стеллу». 

      Принимая от меня книги, Иван Фирсович сделал мне замечание.

      - Судя по листам, читатель ты прилежный, но с книгами обращаться не умеешь. Посмотри, что это?

      И он указал мне  на замызганные листы и завёрнутые углы страниц. Я смутился и заверил, что этого больше не будет.

      - Так с книгами обращаться нельзя! Этак, пожалуй, я и давать их тебе больше не стану! Вот, возьми ещё эти и, если хоть один лист будет загнут или испачкан, то…

      Я попросил прощения ещё раз, но от книг отказался.

      - Некогда, Иван Фирсович, сейчас их читать!

      Да – наступала весна, пятнадцатая весна моей жизни и нужно было запрягаться в работу во всю. Теперь уж не до книг.

      А моего друга Илюшку и его родственника Сашку Пименова отцы тем временем устроили к мировому судье учениками письмоводителя. Это для того, чтобы они не отвлекались на сельские работы и одновременно с ученичеством продолжали готовиться к поступлению в Новочеркасскую учительскую семинарию.
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       Несмотря на размолвку с тёщей за поминальным столом, дядя Гриша пришёл к нам накануне сева и попросился работать вместе и на этот год. Отец опять охотно согласился. Он любил покойную сестру, жалел сирот, в душе был против бабушкиного сквалыжничества и не хотел ссориться с бывшим зятем, человеком в сущности хорошим, покладистым, весёлым и уважительным. 

       Дядя Гриша уже женился на другой, на Багаевской бездетной вдове по имени тоже Марина. Она с первых же дней пришла к нам и назвала бабушку «мама». Не ожидавшая ничего подобного, бабушка заплакала, обняла её, расцеловала, назвала дочкой и прижала к себе. А потом привязалась к ней так, что стала меньше горевать по покойнице.  «Богом данная дочка» отвечала бабушке взаимностью. Она с ранних лет была круглой сиротой и почти не знала ласки.

       Однажды меня не взяли в степь, а оставили убирать с матерью сады, особенно тот, дальний, «каравайный». Помощь моя заключалась в основном в уходе за Игошкой и трёхмесячным братишкой. А когда первый был накормлен и напоен, а второй спал, я помогал матери – копал под опоры ямки и подтаскивал к этим ямкам завезённые ещё с зимы вербовые колья-опоры. Потом я опять принимался за братишку или ямки, а мать – за подвязку к жердям виноградных лоз.

      Однажды вечером, запрягая коня ехать домой, я увидел в узеньком проулочке между смежными садами группу девушек. Они шли в сторону дома, громко разговаривали и по-девичьи громко смеялись. Поравнявшись с плетнём, за которым я возился с Игошкой, они глянули в мою сторону и  расхохотались. Я догадался, что это они по моему адресу, но отчего так заразительно, понять не мог. И это было тем более досадно, что на мгновение я уловил один пристальный взгляд на себе, взгляд синих-синих, как синька, глаз. Ещё мне запомнился маленький, прямой носик и выбившаяся из-под платка прядь темно-русых волос.  Я вспомнил Полю. Поля была хороша, а эта ещё краше.

       - Кто же она? – напрягал я память. – Мы ездим на этот сад вот уже четвёртый год. Кое-кого из соседей и юных соседок я уже хорошо знаю, а этой здесь ещё ни разу не видел. А может, просто не обращал внимания? У кого же узнать, кто она такая?

      Но спросить было не у кого. Больше я её в эту весну не встретил и вскоре забыл. Да и некогда было думать, так как с головой окунулся в работу.

      Я поздно ложился и рано, едва брезжил рассвет, вставал. В жаркие летние дни меня пекло безжалостное солнце, а в дождливые мочил дождь. Я научился делать почти все сельские работы. Те работы, которые делают взрослые. Руки мои покрылись мозолями и грязными трещинами, а сам я стал похож на цыгана. Пятки и подошвы моих ног полопались, загрубели и не боялись никаких колючек и стерни. Порой мне казалось, что отец меня нисколько не жалеет и наваливает работы всё больше и больше.

       С одной стороны, я гордился тем, что всё умею делать и кажусь уже взрослым казаком, не боящимся ни жары, ни холода. С другой же, я завидовал Илюшке и Сашке, которые в то время, когда я обливался потом, сидели в прохладной канцелярии и выписывали повестки. А вечером, когда я еле доносил до какого-нибудь рядна усталое своё тело, они и не думали спать, а сидели где-нибудь на лавочке в обществе со шмелёвскими приказчиками и тренькали на балалайках, которые им, как поощрение, лишь бы прилежней занимались, купили родители. А на мою просьбу купить мне балалайку родители мои ответили отказом. Как же, ведь она стоила целых семьдесят пять копеек. Так где уж тут мечтать о велосипеде, который стоил ровно в сто раз дороже.  

       И в то время, когда я встречал летнюю утреннюю зарю где-нибудь на дороге, на возу, сонный понукая волов, Сашка и Илюшка сладко и вволю досыпали положенное, зная, что раньше девяти, когда солнце уже высоко, спешить им некуда. Но зато как приятно было вечером в субботу, взяв свежее бельё, кусок мыла и полотенце, пойти через сад к Варгунке и выкупаться в её тёплой, почти стоячей, воде, а потом спать. Спать до самой обедни. Но к обедне подниматься надо было непременно. Церковная повинность в нашей семье блюлась бабушкой так же неукоснительно, как и много лет назад, когда я  был ещё совсем маленьким. Ходить в церковь по воскресеньям и иным большим праздникам было законом. Никакая недельная усталость в расчёт не принималась. Если отец или мать, жалея меня, делали иногда поблажку и не будили меня, то больная бабушка, охая и кряхтя, опираясь на свою палку, шла к месту моего отдохновения и без церемонии расталкивала меня до тех пор, пока я не вскакивал и не бежал умываться. И не успокаивалась до тех пор, пока я, празднично одетый, не выходил из двора.

       А наутро снова в поле, снова изнурительный крестьянский труд. Шло лето 1914 года.

                                                       ЧАСТЬ  ВТОРАЯ

                                                         ГЛАВА ПЕРВАЯ

                                                                                                 Война!

                                                                                                 Шумят знамена бранной чести!

                                                                                                                           А.С.Пушкин
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   Во второй половине июля, когда сенокос был в полном разгаре, стали часто перепадать дожди, досадно мешавшие работать с сеном.

      В один из таких пасмурных дней, когда ни на сенокосе, ни дома делать было совершенно нечего, отец решил использовать этот вынужденный простой для другого дела – утрамбовать токи. Члены десятка разъехались по своим токам, а мы с отцом на Ваське и Игошке – на свой.

      Место под ток – круглая диаметром саженей в двадцать  площадка – была выполота и выровнена заранее. Разбросав ровным толстым слоем прошлогоднюю солому из небольшого, почерневшего от снега и дождей скирдочка, мы начали работу. Я сидел на дрогах и следил, чтобы кони не сбивались с намеченного круга. Привычные животные монотонно совершали свой скучный путь по замкнутому кругу. Сзади, привязанный за дроги цепью, гулко перестукивал своими массивными тупыми зубьями, большой каменный каток. Соседский ток тоже укатывали ребята, а отцы наши сидели у шалаша и беседовали о своих мирских делах.

      Солнце уже далеко перешагнуло за зенит. Вдруг я заметил, как со стороны Большого Кургана по межевой дороге мчится в нашу сторону во весь опор всадник с красным флагом в руке. Я не знал, что это значит, но инстинктивно почувствовал, что произошло что-то страшное, непоправимое. Остановив лошадей, я крикнул отцу и соседу и указал им кнутом в сторону приближающегося всадника.

      - Смотрите! Смотрите!

      Но те и так уже его увидели. Всадник, сидёночный казак, не сбавляя аллюра, промчался мимо, крикнув на скоку:

      - Пожар, дяди!!! Война с Германией!!!         

      Понурив голову и неся в руках какую-то стеблинку, ко мне подошёл отец.

      - Всё, Андрей! Всё! И отмолотились, и откопнились! – жалко сказал он. – Ты понимаешь, что значит – красный флаг? Ведь это война, мобилизация! Что же вы теперь вдвоём с матерью, при больной бабушке, будете делать? Да какой там вдвоём? Ты остаёшься, можно сказать один, ведь на руках у матери Митька. Руки-то у матери связаны!

     И он, закрыв одной рукой глаза, а другой обняв меня, заплакал. Подошёл сосед, с которым минуту назад они так мирно, ни о чём плохом не думая и не чуя беды, балагурили.

      - Что же это такое, Тарас? Да как же это так? Вроде ничего не было слышно, и вот тебе на – сразу!

      - А вы что, Прокофий Алексеевич, думали, что за год вперёд скажут? Я ишшо тогда подумал, когда ухлопали этого австрийского Фердинанда в Сербии, что это дело так не обойдётся! Да и в Петербург не зря приезжал французский президент. Вот теперь через этого австрияку встрянем и мы! Ведь Сербия-то наша, православная, значит, за неё нужно заступиться, а она уже воюет с австрийцами… И вот тебе – пожалуйста!

      - Что ж теперь делать? – беспомощно спрашивал сосед.

      -  Делать-то что – ясно! Собираться воевать с немцами, - упавшим голосом говорил отец, – вам-то, Прокофий Алексеевич, беспокоиться нечего. Ваш год едва ли призовут (сосед был старше отца лет на десять), а я уж точно попаду… Что они тут будут делать без меня? Этот ишшо мал, мать почти с кровати не встаёт. Остаётся одна Катерина, да и у той полугодовалый парнишка на руках. Разве они при таком положении могут управиться со всем хозяйством?…Эх!!! Ну, Андрей, давай скорее кончать работу и надо ехать в станицу!

      Он присел на кучку соломы, нагнул голову и в глубокой задумчивости грыз ту стеблинку, что по забывчивости держал всё время в руках. И я подумал, что ему всё: и я, и кони, и ток, и вся эта привычная, родная с детства степь с её тучными копнами пшеницы, с её курганами и балками, тёмно-зелёными прямоугольниками кукурузы и подсолнечника – всё сразу стало чужим и ненужным.  

      А степь уже пришла в движение. По ближним и дальним дорогам, взбудораженные красным флагом, уже двигались в направлении станицы подводы, скакали на лошадях, шли пешком. Но это было не предпраздничное, субботнее, возвращение в станицу. И в этом движении подвод, и в том, как спешили в станицу люди, и как спускалось к Заплавскому Бузиновому Кургану солнце, и как клубились левее его, по Задонью, почти у самого горизонта, белые с чёрно-красными светотенями барашки облаков, и во всём облике наступающего июльского вечера, первого вечера неизмеримого человеческого горя, чувствовалась до боли и жалости невозвратимость вчерашнего, мирного времени.  

     Окончив кое-как работу, не распрягая лошадей и не дав им отдохнуть, мы тоже поехали в станицу. На заборах в станице уже белели приказы Войскового Атамана о мобилизации второй и третьей очереди запаса, то есть казаков присяги 1903-1910 годов (1882-1889 года рождения). Отца это пока не касалось. Он был присяги 1900 года. Почти из каждого двора слышались то громкие, полные отчаяния, причитания, то приглушённый плач. Шумными оживлёнными группами шли к станичному правлению и призываемые, и старики, и просто любопытствующая молодёжь. Из слов знакомых отец узнал, что на девять часов вечера на станичной площади назначен станичный сбор. Это примерно через час.

       Дома нас встретили криком. Мать упала отцу на грудь и не давала ему помогать мне распрягать лошадей. 

      - Ну, хватит, хватит! – отстранял её отец. – Нечего загодя реветь, страшного ишшо пока ничего нет, может это ишшо так что-нибудь.    

      Сидя на ступеньках крыльца, тоскливо причитала бабушка. Из дворов Зиминых, Морозовых, Черкасовых вторых, как их называли в станице,  и дальше неслись такие же крики и причитания. Где-то сумно (тоскливо) выла собака. Кое-как успокоив мать и бабушку и отказавшись от ужина, отец пошёл к станичному правлению. Управившись с конями и не ответив на крик матери: «Потрескай хоть ты!», побежал туда же и я. 

      Народу на станичной площади было больше, чем на «Казанскую» или «Алексея». Атаман кончил что-то читать и, держа в руках свёрнутую в трубочку бумагу, что-то говорил обступившим его казакам. Что он говорил, слышно не было: кругом стоял разноголосый гомон. 

      - Начинать войну в такое горячее время! Ну, не поладили между собой, а при чём тут народ? – говорили одни.

      - Ведь это же беда! Сено в копнах, а они… - говорили другие.

      - Этого не должно быть, это только нарочная тревога, чтобы проверить нас, как мы и что, - сомневались третьи. Но им тут же  отвечали:

      - А приказ наказного? А манифест царя, что читал атаман? 

      - Господа, братцы казаки! – зычно крикнул в начинающую окутываться сумерками толпу военный писарь. – Завтра к четырём часам утра все казаки присяги, поименованной в приказе его высокопревосходительства, господина Войскового Атамана, должны прибыть сюда, к станичному правлению, с конями, обмундированием и амуницией! Слышали все? А сейчас расходитесь и начинайте готовиться к походу!

      Но расходиться никто не хотел. Каждый с какой-то искоркой надежды ждал, что вот-вот выйдет на крыльцо опять атаман и скажет, что никакого сбора на завтра не нужно, так как никакой войны нет, что всё это придумано, чтобы проверить дисциплинированность казаков.

      Откуда-то появилась двухрядка. Образовался кружок, и один из заядлых танцоров станицы, казак второй очереди Антон Трофимович Морозов, в прошлом году вернувшийся с действительной, а теперь первый на отправку «туда», стал усердно выбивать казачка.

                                                  Гоп, кума, не журись!

                                                  Туда-сюда повернись!

                                                  Кума в хату боком, боком,

                                                  А я за ней скоком, скоком.

                                                  Кума в хате до постели,

                                                  Я за ней и засопели!

     -  Жарь, жарь, Антон, всё один хрен пропадать!

       Где-то уже слышался традиционный «Последний нынешний денёчек». А в другом месте:

                                                  Ой да полно, братцы

                                                  Да дома-то жить!

                                                  Да надо, братцы, царю послужить!

                                                  Ой да мы на коней посадимся

                                                  Да с Тихим то Доном

                                                  Распростимся!

                                                  Ой да прощай, Дон,

                                                  Прости, Донец,

                                                  Да прости, родные, мать, отец!

      Станичная площадь опустела и затихла поздно вечером. Никто больше не вышел на крыльцо правления и не сказал ничего утешительного. И теперь почти в каждом курене, в каждой хате под причитания матерей и жён и под рёв перепуганных, ничего не понимающих ребятишек, чистились и ремонтировались сёдла, открывались саквы (походные сумки), пересматривалось, браковалось, менялось и пополнялось немудреное казачье походное хозяйство, которое  казак обязан был хранить в полном комплекте восемь лет во второй и третьей очередях запаса. Хозяйство это состояло из запасных подков, ухналей (подковные гвозди), двух пар белья, двух пар портянок, пары сапог, мундира, шаровар, иголки и катушки ниток. Деды и отцы служивых чистили, поили и кормили отборными кормами коней, завтрашних боевых товарищей.        

     А рано утром на следующий день, в воскресенье, с той же станичной площади после напутственного молебна, с окроплением святой водой служивых и их коней и после речи станичного атамана вчерашние мирные земледельцы, превращённые за ночь в воинов, с тяжёлым комом в душе, но с лихими песнями, под командой временно назначенных атаманом походных командиров выступили в Новочеркасск, столицу Войска Донского. Там они должны были укомплектовать собой Донские казачьи полки, а потом надолго, а для иных и навсегда, покинуть родные семьи, родную станицу и батюшку Тихий Дон. За ними потянулись подводы с провожающими матерями, жёнами, ребятишками, дедами и отцами. 

      Из ближайших наших соседей война коснулась только двоих – Пашкиного дядю Артёма Яковлевича, того, что несколько лет тому назад встречали со службы, и нашего соседа и дальнего родственника Антона Ивановича Черкасова. Год отца и еще на два года моложе не тронули. Дядю Гришу Демидова, как «отставного», не тронули совсем.  Отец понимал, что отсрочка эта временная, и вместе с тем у него ещё теплилась надежда, что, может быть, на этом всё кончится.

      А тем временем через станицу в тот же Новочеркасск ежедневно из станицы Константиновской – окружной станицы первого Донского округа – проходили на погрузку конные казачьи полки. Иные, отдохнув бивуаком около станицы час-другой, следовали дальше. Другие располагались на ночёвку и даже ночевали.

      В тихие утра, а иногда и днём, со стороны Персияновки доносилась оружейная стрельба. То срочно проходили переподготовку и тренировались в стрельбе на Персияновском артиллерийском полигоне призванные из запаса артиллеристы.
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       Первые вести из действующей армии были радостными. Как же – простой донской казак Кузьма Крючков в первом же бою с немцами убил одиннадцать вражеских солдат. С чубатым портретом этого героя появились Асмоловские папиросы (Ростовский табачный фабрикант). Шахто- и пароходовладелец Парамонов назвал его именем один из своих пассажирских пароходов Донской флотилии. Детишки в станице начали играть в «Кузьму Крючкова». 

      Но следом за радостными вестями первых побед в станицу пришли и первые печальные вести. В первых же боях убили сына станичного атамана Макара Морозова. Того самого красавца парня, который три года тому назад обидел офеню и ушиб мне ногу. Был убит наш дальний родственник Пётр Черкасов, и молодая вдова Агафья Сергеевна осталась с трёхлетним сынишкой. Расстреляли по приговору военно-полевого суда родного дядю Егорки. Расстреляли якобы за мародёрство. Многих станичников ранило.

      Служба в церкви стала ежедневной. Родственники живых подавали на проскомидию «о здравии», а убитые горем родные убиенных служили скорбные панихиды, привлекавшие сотни молящихся. И когда отец Иван торжественно-печальным речитативом провозглашал: «Упокой, Господи, рабов твоих Петра и Макара, животы свои на поле брани положивших за други своя» - рыдала вся церковь.

      И ещё больше рыдала и стенала церковь, когда отец Иван, облачённый в парадные золотые ризы, становился при открытых царских вратах перед престолом и, воздев руки к высоким сводам алтаря, патетически восклицал:

      - Паки, паки преклоньша колени, господа! Бога мо-о-олим!    

      Народ падал на колени и, распростершись ниц, с надеждой ловил за душу хватающие слова священника. А тот, стоя на коленях с воздетыми руками, обращался в каком-то экстазе к пробивавшимся через высокие и узкие окна косым лучам солнца, в которых плавали мириады пылинок и клубился синими волнами фимиам. И каждый в этот момент верил в благополучие своих близких, в скорую и безусловно нашу победу над напавшим первым на нас врагом и скорое окончание войны.

      После обедни отец Иван произносил с амвона зажигательные патриотические проповеди, призывая всех, как один, стать на защиту веры, царя и Отечества. Эти страстные, взволнованные проповеди настолько захватывали всех нас, что во второе воскресенье после объявления войны Илюшка и Сашка Пименов собрались уходить на фронт. Они посвятили в это дело и меня, и я без всякого колебания присоединился к ним.
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      Взяв по куску хлеба и сала в карманы и всё, что к этому моменту нашлось у каждого из нас из наличности, в общей сложности немногим более одного рубля, мы, избегая нежелательных встреч со знакомыми станичниками на большой дороге, пробирались в Новочеркасск лугом.

      Бодрый, счастливый и воинственно настроенный вначале, я на станции растерялся. Беспрерывные воинские эшелоны, паровозные гудки, лязг буферов, команды офицеров, песни казаков и солдат, музыка, крики «ура», вся станционная суматоха настолько ошеломили меня, что я почувствовал себя в этой суетящейся массе людей ничтожной пылинкой, козявкой, которую могут в любой момент раздавить, и чуть не разрыдался. У меня даже появилось позорное желание как-нибудь увильнуть от ребят и возвратиться домой. Но я тотчас же устыдился этой своей минутной слабости и положился на волю судьбы.

      Признав в Илюшке своего вожака, мы с Сашкой послали его на разведку, а сами прошли в пристанционный скверик и расположились на траве. 

       А эшелоны с солдатами, казаками с лошадьми, пушками, походными кухнями, тюками прессованного сена и другим фуражом и имуществом приходили на станцию и отходили от неё в направлении Ростова чуть ли не каждые десять минут. Гремела боевая музыка, солдаты кричали «ура» и махали фуражками. На платформах с пушками маячили часовые. Дымили походные кухни. В перерывах между воинскими эшелонами проходили пассажирские поезда «Москва-Кавказ». Регулярное их движение пока ещё не нарушалось. И это ненарушенное мирное расписание движения пассажирских поездов вселяло какую-то уверенность, что на фронте вроде уж ничего серьёзного и нет. 

      Через некоторое время пришёл Илюшка. Он достал из кармана административную, из учебника географии, карту Европейской части Российской Империи и расстелил её на траве.

      - Понимаете, - начал он, - прошмыгнуть на станцию незамеченными никак нельзя. Говорят, что если вы кого провожаете, то нужно иметь перронные билеты, а если едите сами – то билеты проездные. Но нам всякие эти билеты купить не на что, а попасть на воинский состав как-то нужно. Я узнал, что не все эшелоны идут мимо, часть из них формируется вон там, недалеко от старой тюрьмы, у погрузочных площадок. (Старая тюрьма тогда была в версте восточней станции, у самой железной дороги). Моё мнение такое: нужно садиться не на станции, это невозможно даже ночью, а там, где идёт погрузка. Когда стемнеет, незаметно проберёмся туда, залезем на платформу с сеном и доедем, докуда хватит духа, может быть, до самого фронта.  И он по карте стал показывать, как можно до него добраться.

      -Теперь так: слезать с платформы оправляться и разминаться будем только ночью, а днём с платформы – ни шагу!

      - А как же…? – заикнулся я, но Илюшка понял меня с полуслова.

      - Да так же – между тюков. А для того, чтобы нас за это потом не ругали, да всё же это и нехорошо, будем меньше пить и жрать. Как-нибудь два-три дня продержимся. Я думаю, что больше трёх суток мы ехать не будем. Да и всё равно покупать не на что. Сколько у нас всех ресурсов, давайте посчитаем. 

      Посчитали. Денег оказалось один рубль семнадцать копеек серебром и медяками.

      - Да-а, не особенно богато! Но если мы будем сидеть на одном хлебе, то хватит через глаза. Сейчас нам надо его купить и  где-то достать пару бутылок под воду.

      Вечером, когда совершенно стемнело, мы осторожно пробрались до платформ с сеном, прицепленных к воинскому эшелону на погрузочной площадке, залезли на одну из них и расположились между тюков даже с некоторым комфортом. У нас с собой было две пятифунтовых белых греческих булки, три бутылки с водой и остаток не приконченного в городе домашнего сала.

       Было тепло, даже душно. Но дело шло к осени, а никто из нас не захватил с собой никакой одежды. Мы были в ботинках, брюках и верхних рубашках. На Илюшке и Сашке были обыкновенные серые кепки, а на мне – с красным околышем казачья фуражка.

       Как отошёл от площадки эшелон, мы не слышали. Переутомлённые ходьбой до города, а ещё больше волнениями, мы крепко спали. Проснулись мы, когда поезд стоял на какой-то большой станции. В предрассветной мгле горели станционные и путевые огни. Все пути, как мне показалось, были забиты одними платформами с сеном. После Новочеркасской суматохи было странно тихо. Временами только свистел маневровый паровоз, где-то шипел пар и звенел металл о металл. Тоненькой долькой дыни висел ущербный месяц.

       - Тихо и осторожно, по одному, слезаем под вагон оправиться, - скомандовал наш вожак Илюшка.

       Когда мы также осторожно влезли обратно на своё место и зарылись в тёплые тюки – на заре было прохладно, - он шёпотом повторил свою инструкцию:

       - Давайте договоримся – это теперь на весь день. Здорово есть хотите?

       Нет, нам вовсе не хотелось ни есть, ни пить. Волнение сказывалось и на аппетите.

       Через несколько минут эшелон тронулся, и убаюкиваемые покачиванием платформы и монотонным перестуком колёс мы заснули опять.   

       Позднее наше пробуждение было среди местности, так здорово похожей на места возле нашего Александровск-Грушевского (теперь город Шахты). Чёрная земля, чёрные посёлки, громадные конуса террикоников. Но вот чернота и курганы кончились. Мимо стали мелькать виды, уже не похожие на донские – беленькие, крытые соломой украинские хаты в вишнёвых садах, с журавлями у колодцев, плетни с макитрами на кольях, громадные стодолы. На коротких минутных остановках слышался уже не наш, не донской, говор. Предлагали паляныци, плачинды, крашенки, кавуны, огирки, жарены насинья (хлеб, лепёшки, яйца, арбузы, огурцы, жареные подсолнечные семечки). 

       Никогда не ездивший по железной дороге, кроме как тогда, года два тому назад, когда приезжали в город за колоколом и я катался на подножках товарных вагонов и мечтал после этого проехать по этой чудесной дороге хотя бы до Ростова, сейчас я не испытывал никакого удовольствия. Я чувствовал езду, но почти не видел её. А без сочетания чувства со зрительным восприятием того нового, скрытого за далёкими манящими далями мира, где небо сходилось с землёй, которое манило меня ещё с детства, езда превращалась в пытку. Я несколько раз порывался высунуться из тюков на ходу хотя бы на половину, чтобы как можно больше и дальше увидеть невиданные чужие пейзажи, объять всю необъятную ширь незнакомых степей, но меня каждый раз дёргал за штаны Илюшка.

      - Да сиди ты, ради Бога – всех нас выдашь! Успеешь ещё насмотреться!

      Этим составом мы благополучно добрались до станции Пятихатка. Здесь нас задержали. Выдала моя казачья фуражка. Уходя из дома, я этого не учёл. Дальновидный Илюшка тоже.

      Когда поезд остановился на этой станции, мы решили переменить «квартиру», так как заметили, что для кормёжки лошадей тюки сена, начиная от Екатеринослава, стали брать с нашей и соседней платформы. Мы соскочили со своего почти трёхдневного убежища и, ныряя под вагоны, выбрались на перрон. И тут предо мною предстало что-то громадное и усатое, в чёрно-красной форме, с кобурой на поясе, от которой тянулся к шее жёлтый шнур.

      - Полицейский! – мелькнуло у меня в голове. – Вот так влип! Теперь обязательно попаду в острог.

      Между тем усач, оказавшийся представителем полевой жандармерии, схватил одной рукой меня, а другой, поднеся к губам свисток, так пронзительно свистнул, что у меня зазвенело в ушах. Я оглянулся, ища глазами Илюшку и Сашку, но только увидел, как ещё два таких же, как и мой дядька, расталкивая на перроне пассажиров и солдат, за кем-то гнались. Возле меня и жандарма стала собираться толпа.

      - Что, ограбили кого?… В карман залезли?… Доброволец, защитник Родины?…

       - Разойдитесь, господа! Никто никого не ограбил! «Это» у нас сейчас каждый день! 

       - Ну, хлопче, кажи, виткиля ты?

       Не зная, что отвечать, не зная названия ни одной деревни, ни одного села кругом, чтобы хоть что-нибудь соврать, я растерялся окончательно и ответил:

       - Тутошний!

       В толпе засмеялись.

       - Эге, оно и видно, что «тутошний», - смеялся и жандарм, - а откуда у тебя у «тутошнего» вот такая фуражка?

       Я пролепетал:

       - Не знаю!

       - А это кто с тобой был?

       - Не знаю.

       - Ну, ладно! Пойдём со мной. Небось, уж татка и мамка или дед ищут тебя где-нибудь по Ростову, а может, где и тут.

       Жандарм ввёл меня в станционное здание и завёл в какую-то с высоким потолком каморку с одним большим, заделанным железной решёткой окном. У всех четырёх стен стояли широкие лавки со спинками, а посредине – небольшой, простой, ничем не застланный стол, весь в чернильных пятнах. Больше никакой мебели не было. Здесь уже находились три таких же, по моему определению, вояжёра, как и я сам. Рядом с ними, небрежно развалясь на скамейке, сидел жандарм помоложе моего знакомца и курил.

       - На, Грицько, примай ще!

       Я сел у окна, и мной овладела безысходная тоска одиночества. Один. Без копейки денег. Те копейки, что у нас остались, были у Илюшки. Вдали от родных. На чужой, неведомой стороне. Среди чужих и таких строгих дядей. Что же я буду делать? И где же теперь ребята и что с ними?

       От тоски и неизвестности я готов был разреветься. Проглотив подступивший к горлу противный комок, я стал смотреть в окно. 

       - А ну, Грицько, получай ще команду!

       Я обернулся и от радости чуть не вскрикнул – на пороге стояли Сашка и Илюшка и ещё двое  мальчишек.  У меня сразу отлегло от сердца. Я хотел вскочить, ринуться к ребятам на шею и разрыдаться. Теперь уже от радости. Но что-то удержало меня, и мы сделали вид, что не знаем друг друга. 

       А в это время за стеной кто-то с кем-то громко говорил. Причем, голос одного был слышен хорошо, а второго совершенно не было слышно.

       - Так точно, вот тут, при облаве! … Восемь!… Никак нет, ещё не установили, но наверное с Дона – на одном казачья фуражка…Слушаюсь!… С первым отходящим?… Слушаюсь!… Я думаю, хватит и одного – куда там им?! Сидят, как мокрые куры!… Слушаюсь!

       По тому, что голоса второго собеседника не было слышно, я догадался, что разговаривают по телефону, о котором мне рассказывал мой городской двоюродный брат Володька.

       Голос за стеной умолк, и я понял, что речь шла о нас. Спустя некоторое время на пороге появился мой усатый знакомец и ещё один, в штатском, с папкой.

       - А ну, христолюбивое воинство, - обратился к нам штатский, - нечего кобениться, давайте называйтесь, кто вы и откуда?

       Я стал с любопытством слушать. Трое оказались из Ростова, двое из Новочеркасска, ну и мы. Теперь нам нечего было притворяться, и мы радостно взглянули друг на друга. 

       Уже затемно нас повели на этапный пункт, где накормили вкусным солдатским борщом и кашей. А потом усадили в вагон шедшего в сторону Екатеринослава поезда с каким-то эвакуировавшимся имуществом на платформах и в сопровождении одного жандарма отправили нас обратно. Дорогой мы познакомились с остальными ребятами. Оказалось, что мы ехали одним и тем же составом, только на разных платформах.
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       Дома нас кинулись поздно вечером. Илюшкина мать, увидев мою во дворе, крикнула:

       - Кума! Ваш Андрей дома?

       - Да нет, что-то не видно.

       - А видала-то ты его давно?

       - Да ишшо в обед. Пообедал после обедни и ушёл, да вот и доси ишшо и не показывался. А что?

       - Да нашего-то тоже с обеда нет. Ходила я к Пименовым, и ихнего Сашки нет.

       - Но не потопли же они, такие кобели! Да если бы, не дай Бог, что с ними и случилось где, так давно бы уже было известно!

       - Ну, не знаю, не знаю! Подождём ишшо трошки, а потом что-то нужно делать!

       Встревоженный отец, как только мать передала ему разговор с соседкой, сразу пошёл к Морозовым. От них они с Мироном Ефимовичем пошли к Пименовым. Но там тоже Сашку не сразу кинулись и теперь терялись в догадках. Посидев у Пименовых часов до двенадцати ночи и ничего не высидев, отцы вернулись домой.  Решили отставить всё до утра. Поднять немедленную тревогу через станичное правление о розыске их сдерживало предчувствие, что мы никуда не пропали.

       Настало утро. Но никто из наших родных и не думал ехать на работу. Моя и Илюшкина бабки, не переставая, причитали. К Морозовым с утра пришли Сашкины отец и мать. Не выдержав, заявили станичному атаману. И когда слух о пропавших разнёсся на две станицы, нашлись какие-то заплавцы, которые видели трёх ребятишек, пробиравшихся вчера займищем в направлении города. Один из них был в казачьей фуражке. Когда это услышал мой отец, его осенила догадка:

       - Наши! Да ведь это они удрали на фронт!

       До станицы доходили слухи, что  городская молодёжь, особенно учащиеся гимназий и реальных училищ, целыми группами убегают на фронт. И это было на самом деле. Патриотический подъём среди молодёжи в первые дни войны был настолько велик, что городские мальчишки, как более развитые и организованные, действительно целыми группами пытались пробраться в действующую армию.

       Своей догадкой отец немедленно поделился с Морозовыми и Пименовыми. Во дворе Морозовых поднялся страшный крик. Кричащие благим матом мать Илюшки Марфа Филипповна и бабка Евдокия Платоновна набросились на обоих Ефимовичей:

       - Ну, чего вы сидите, чего дожидаетесь?… Скорее надо ехать!…Да что же это такое?!… Святители-угодники, царица небесная!… Ну, чего вы сидите?! Дети голодные, холодные, может, уже под колёсами, а они?! Да родненькие наши, да болезные наши!

       Моя мать и Сашкина, закрыв глаза платками, плакали молча.  

       Загнав ревущих женщин в дом, мужчины пошли в станичное правление просить у атамана бумаги на право отлучки из станицы. Мирону и Осипу Ефимовичам атаман дал, а отцу отказал.

       - Не могу, Тарас, не могу, дорогой! Понимаю ваше состояние, но не могу. Нельзя мне пока говорить, но тебе скажу. Твой год не сегодня, так завтра призовётся. Ты меня понял? Так как же я, в случае чего, буду за тебя отчитываться?

       Уехали двое – Илюшкин и Сашкин отцы. Военный комендант, к которому они обратились в Новочеркасске с вопросом, не задерживали ли каких парнишек ночью или утром, ответил отрицательно. На вопрос же Ефимовичей, в каком направлении шли воинские эшелоны вчера и в ночь на сегодняшний день, комендант резко повернулся и стал кричать:

       - Какое вы имеете право расспрашивать о передвижении воинских частей?! Кто вы такие?! Ваши документы!

       Но, проверив документы и узнав, что этим двум пожилым отцам нужно, комендант смягчился и посоветовал:

       - Ищите их в направлении Екатеринослава. Они могли уехать только в этом направлении. Если вы решаетесь ехать за ними вдогонку, то мой совет: справляйтесь о них у военных комендантов на каждой крупной станции. Может, они уже задержаны и препровождаются этапом обратно.

       30 июля, поздно вечером, пассажирский поезд «Ростов-Киев» остановился на станции Екатеринослав. Мирон и Осип Ефимовичи сошли и сразу направились к коменданту наводить справки, как это делали они безрезультатно на других станциях.

       - Есть такие, - усмехнулся комендант, - только что доставили голубчиков из Пятихаток. Идёмте, забирайте своих воинов – всё нам меньше хлопот.

       В ожидании  поезда на Ростов мы сидели почти в такой же комнате, как и в Пятихатках, и в первый момент не поверили своим глазам, когда перед нами предстали обрадованные, но грозные отцы.

       - А-а-а-а!!! Так вот вы где?!.. Ну что, голубчики, набегались? Как вам, мерзавцам, не стыдно?! Там бедные матери и бабки с ума сходят, поседели, а они, вишь, где прохлаждаются, вояки сраные!  - И отвесили нам троим по паре крепеньких оплеух, которые мы приняли, как должное.

       Уехали мы часов через пять на поезде «Киев-Ростов». С билетами было очень трудно и их удалось приобрести только при содействии того же коменданта. Шедшие с запада на восток пассажирские поезда были переполнены привилегированными пассажирами-беженцами и их чемоданами и узлами. Всем нам пятерым пришлось более суток просидеть  на полу в вагоне, в проходе. Мне опять не повезло – я снова ничего не увидел из того, что мелькало за окнами вагонов.

      Дома от радости мне задали крепкую взбучку, постыдили, поплакали. Плакал и я. Но плакал не от подзатыльников, а от радости, что я дома, среди своих. Прибежал обиженный Егорка. Но выслушав про наши, нечего греха таить, немного мною приукрашенные скитания, он дуться перестал и был даже рад, что мы не пригласили его с собой.  Пришёл посолидневший Павел – ему уже шёл семнадцатый год,  - расспрашивал тоже, но не одобрил.

       - Наше от нас никогда и никуда не уйдет!

       Сидели допоздна. А утром на следующий день под любопытными взглядами станичников я, как один из «героев» дня, ехал с отцом в степь.
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       Году отца и старше на год объявили быть в полной боевой готовности на девятое августа четырнадцатого года. К этому времени все трудоёмкие работы были завершены. Оставалась только одна молотьба да уборка урожая винограда.

      Ожидавший со дня на день неизбежное, отец тем не менее был неприятно поражён, когда его вызвали в станичное правление и объявили о сборах. Он все же смутно на что-то надеялся. Ведь ходили же по станице слухи, да и в городе говорили, что война больше месяца не протянется. Ему не то чтобы претила обязанность идти защищать Родину от векового врага. Нет! Ему было жаль свою беспомощную семью, по существу без единого трудоспособного члена. Мать тяжело больна.  Жена с маленьким полугодовалым ребёнком на руках, сынишке только четырнадцать лет.

      - Что же вы теперь будете делать одни, мои дорогие? – беспрестанно горевал отец. – Что же теперь будет с хозяйством? Пропадёт всё!

      Его, как могла, утешала мать.

      - Ничего, как-нибудь с Божьей помощью! Тот сад надо отдать Грише или продать. Нам он теперь не под силу.    

      - Смотрите сами, я вам теперь не советчик.

      А плачущая, не переставая, все дни бабушка позвала меня к себе и попросила:

      - Андрейка, ты бы пошёл да наловил к проводам отца рыбы. Хоть бы покормили его своей, донской рыбкой, может быть, в последний раз. Чует моё сердце, что не дождаться мне его, ясного соколика!

      И бабушка опять залилась горючими слезами.

      Я не только согласился с радостью, но и проявил необычайное усердие. Я сейчас же побежал к друзьям. Забрав сапетки (орудие ловли в озёрах по мелкой воде накидом) и мешки, мы вчетвером, Пашка, Егорка, Илюшка и я, пошли в Камышеватку – большое мелкое озеро за Аксаем. Я любил ловлю рыбы сапетками со страстью охотника с малых лет. Это была мокрая и грязная работа, но вместе с тем выгодное и полезное спортивное развлечение.  

      Как я уже говорил, после спада воды в бесчисленных озёрах, музгах, протоках и ериках донсокй поймы всегда оставалось масса всякой рыбы, даже крупной, как тогда, в двенадцатом году. К концу лета, когда вода в этих водоёмах почти пересыхала, не только подростки, как я, но и старики рыскали в это время года по всему займищу с сапетками и мешками.

      В этот день рыболовов собралось довольно много. Но нам всем долго не везло. Мы ходили и группами, и в одиночку, вода была доведена до грязи, но в сапетки рыба попадалась по пословице «в час по чайной ложке». Хотя по рассказам, на днях тут без особого труда брали крупных сазанов. Мне попался только одна небольшая щучка да пара раков. А один раз я вытащил водяного ужа, напугался сам, как тогда на сенокосе, и напугал всех рыболовов. Ругая меня, рыболовы шарахнулись от этого места кто куда, и вдруг кто-то крикнул:

      - Смотрите, смотрите, ребята – солнце меняется!

      И тут только мы заметили, что по часам вроде бы ещё и рано, а наступило что-то вроде сумерек. Бросив сапетки, мы стали в щелочки между пальцев смотреть на солнце. А на него в это время надвинулось что-то чёрное, и ослепительно сиял только его ободок. Понимавший из книг, что это такое, я тем не менее с волнением смотрел на это удивительное явление Вселенной. Наконец, стало становиться всё светлее и светлее, и солнышко опять засияло своим лучезарным сиянием. Мы приступили к своему занятию – пошли фронтом мутить воду опять.

      И вот в моей сапетке  что-то запрыгало. С опаской, как бы опять не нарваться на змею, я полез в сапетку и с ликующим криком вытащил большого, фунтов на восемь, сазана. Поймали почти такого  же Павел с Илюшкой и Егоркой, поймали другие рыболовы. Часа через три возни в озере мы, мокрые, грязные и голодные, но с победоносным видом удачных охотников с сапетками на головах и с мешками, полными сазанов, раков, линей, карасей и прочей рыбной мелочи, счастливые возвращались домой.

      Когда мы рассказали про неудачную ловлю до затмения и удачную после него, бывалые люди объяснили, что на нашу ловлю повлияло затмение, так как всё живое чувствует ненормальность в природе и по-своему реагирует на эту ненормальность. В данном случае рыба просто инстинктивно пряталась на дне.
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       В воскресенье, 10 августа, отца и дядю Андрияна Зимина, Пашкиного отца, провожали в город. После небольшого прощального угощения, на котором была вся наша станичная родня, все хором пели соответствующие моменту песни:

                                                           Последний нынешний денёчек

                                                           Гуляю с вами я, друзья…

а также  

                                                           Поехал казак на чужбину далёку

                                                           На добром своём он коне вороном…

и, конечно, «Ой мороз, мороз…».       

      Отец, одетый уже в форму и при шашке, подошёл к койке больной бабушки и стал на колени. От слёз бабушка не могла говорить и только молча благословила отца наследием Сулиных – бронзовым образком Николая Чудотворца.

      - Ну, ты готов? – в дверях стоял дядя Андриян тоже в форме и при шашке. Это он зашёл проститься с больной соседкой.

      - Ну, прощайте, тётушка! – подошёл он к бабушке. – Не плачьте! Живы будем – вернёмся, а нет – ну что же? Как говорится, «или грудь в крестах, или голова в кустах»! Прощайте, дорогие станичники, не поминайте лихом! Не обижайте тут наших!

      Он подошёл к каждому и попрощался за руку.

      - Пошли, Тарас!

      В это время мы с Павлом ладили у нас во дворе подводу для сопровождающих до города. Сопровождать служивых до места сбора собрались моя и Павлова мать тётка Дуня. А так как не было смысла гнать в город две подводы, соседки сговорились ехать на одной. Мы запрягли старого зиминого маштака, а в пристяжку  к нему нашего Игошку.

      Попрощавшись ещё раз со всеми и помолившись на церковь, отец и дядя Андриян вскочили на своих боевых товарищей и, помахав всем фуражками, зарысили по улице. Следом двинулась мать с маленьким Митькой и тётка Дуня.    

      Пашкину бабку стали отливать водой. Она проводила на войну второго и последнего сына. А моя бабушка Прасковья Ивановна, при помощи свахи, моей бабушки по матери, Марии Ильиничны, вышла на крыльцо и долго смотрела вдаль. Смотрела и крестила эту даль, за которой скрылась её последняя радость и утешение. А я стоял рядом и утирал кулаком глаза. Как ни просился я в город, меня не взяли – некому было смотреть за домом и больной бабушкой. Доить коров тоже должен был я. Я как-то это пробовал, и у меня получалось недурно. Только что-то коровы с недоумением посматривали в мою сторону.

      Зная примерно, когда будут провожать служивых на фронт, я всё же отпросился у бабушки и на попутной подводе добрался до Новочеркасска. Там я без труда нашёл своих. А через день, в три часа ночи, была отправка. Было тихо, пасмурно, с перерывами шёл небольшой тёплый дождик. Тоскливо пела сигнальная труба. Погрузка происходила на знакомой мне площадке. Отсюда недели три тому назад я тоже уезжал на фронт, но только не так, не всенародно, а воровато, зарывшись с головой в тюки сена. И кто знает, может быть, вон на той платформе с сеном, что прицеплена к составу отца, тоже едут какие-нибудь вояки, вроде меня.

       После погрузки эшелон ещё долго стоял на месте и, пользуясь этим, служивые делали остающимся родным последние распоряжения.

       - Самое главное, слушайся мать и бабушку, - напутствовал меня отец уже в который раз, - ты теперь остался один казак в семье и хозяин. На тебя вся надежда. Слушайся дядей – Алёшу  (брат матери) и Сёму (муж тётки Натальи, сестры матери). Их не должны забрать, они будут вам помогать, я их просил. Помогут и молотить, и рожь посеять, и сено перевезти. А там, смотришь, и войне конец. Ведь не может же быть, чтобы она затянулась на год. По улицам меньше бегай да Боже тебя сохрани курить и материться!

      - А тот сад, - обратился он к матери, - ты совершенно правильно рассудила. Уговаривай всеми силами маму продать его или отдать Григорию, ведь два сада вам будут не под силу. Если продадите, то деньги положите в кассу на имя его детей. Продайте две коровы, а бычка…

      - По ваго-о-о-нам! – раздалась команда.

      Отец стал поспешно целовать Митьку, которого всё время держал на руках. Потом поцеловал меня и мать. Вокруг прощались другие. Плакали жёны, дети, отцы, матери. Сами служивые крепились, но их выдавали глаза. Перекрестив нас и придерживая шашку, отец побежал к уже трогающейся своей теплушке. Сгрудившись у створок теплушек, служивые махали нам фуражками. В ответ мы махали им руками, платками и бежали рядом с вагонами до тех пор, пока не кончилась площадка и поезд, всё ускоряя ход и громыхая на стыках рельсов, не скрылся за поворотом.

      - Ну, сынок, всё! – заплакала опять мать. – Теперь за хозяина будешь ты!

      Я усадил мать с братишкой в дроги и, укутав их с головой в лантух – сеял обложной дождь, - тронулся домой вслед за другими провожавшими станичниками.                                                                              
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       Рядом с нами жили наши дальние, но прямые родственники – братья Черкасовы, которых на нашей улице называли «Черкасовы вторые». Братьев было трое – старший Антон, средний Иван и младший Яков.

       Антон Иванович был моложе моего отца года на три. Служил в Петербурге в гвардейском казачьем полку почти в одно время с нашим заплавским Лазарем Михайловичем. Ещё до службы Антон Иванович покумился  с моими родителями. Они вместе с Илюшкиной матерью кого-то крестили у нас и с тех пор называли друг друга кумовьями.

       Иван Иванович, вернувшись со службы и пожив со старшим братом совместно около года, отделился на своё хозяйство и поселился в станице Заплавской, по месту жительства тестей.

       Младший же Яков Иван Иванович был по окончании станичной церковно-приходской школы определён в военно-ремесленное училище в станице Константиновкой – окружной станице Первого Донского округа, коему в те годы была подведомственна наша станица. После блестящего окончания этого училища он был переведён в Новочеркасск, в седельный цех областных военных мастерских на Ермаковском проспекте, где в зачёт военной службы должен был проработать семь лет, после чего мог заниматься чем угодно по своему усмотрению.

       Отработав этот срок, Яков Иванович приехал в станицу к матери и брату погостить и просить совета, что ему делать дальше. Они ему посоветовали остаться в станице и заняться тем, чем занимались всю жизнь его деды и отцы, то есть сельским хозяйством, и предложили разделить наследство отца, которого уже давно не было в живых.

       При разделе Якову Ивановичу досталась большая, почти новая, деревянная изба, корова с телёнком, кое-что из рогатой мелочи, жеребёнок-двухлеток и небольшой виноградный сад в общем массиве садов за станицей. Распродав всё своё «движимое» наследство, он открыл в своей хате столярную мастерскую. И станица как будто бы только и ждала этого. Заказы на сундуки, столы, комоды, стулья, шкафы и другие тонкие столярные работы посыпались один за другим. А в обмен на отлично выполненные заказы Якову Ивановичу, помимо денег, посыпались мука, сало, стёгна мяса, яйца, каймак, разная живность и  прочие приношения, которыми благодарные казачки одаривали мастера за его искусные работы.

      Женился Яков Иванович вскоре после приезда в станицу. В жёны взял девушку-цыганку, единственную дочь состоятельного, оседлого цыгана, потомка издавна живших в станице цыган и державших по договору со станичным правлением почтовую конную станцию, или, как её называли в станице, «контрагентство».

       Недолгое ухаживание, а потом сватовство красавца-казака вскружили молоденькой девушке голову, а отцу польстило до зазнайства – как-никак, а с ним, хотя и богатым, но худородным цыганом, нерусским, не погнушался породниться русский, да ещё донской казак. Вскоре после сватовства состоялась свадьба. Молодой муж, души не чаявший в своей красавице-жене, окружил её теми же заботой и комфортом, которыми она была окружена в доме отца. Матери у неё не было, она умерла, когда девочке было только пять лет. Яков Иванович выполнял все её малейшие капризы, не допускал ни до какой работы. Да и она, избалованная отцом, братьями и тёткой, и так ничего не умела делать. Вышколенный за годы учения и работы, всё умеющий делать Яков Иванович делал и сейчас всё то, что надлежало делать теперь уже молодайке. 

       Однажды, года три спустя после свадьбы, Яков Иванович где-то в компании с приятелями сильно подгулял и пришёл домой очень поздно. На стук мужа своенравная Луша не отозвалась. И сколько он не барабанил в окна и двери, она их ему не открыла. Постояв у двери с полчаса и ничего не добившись, Яков Иванович махнул на эту, ещё одну, причуду жены и вместо того, чтобы пойти ночевать к брату, пошёл спать в сарай. Стояла осень, было уже холодно, и протрезвевший только к утру Яков Иванович настолько окоченел, что вынужден был, когда ему жена не открыла дверь и на этот раз, выломать дверь. Но, ворвавшись в тёплую хату, бранить жену не стал, а скорее бросился к печке, чтобы скорее согреться. Сначала его трясло, а потом бросило в жар. Он лёг на койку, но тут его опять начало знобить, и он попросил сначала шутившую, а потом перепуганную жену набросать на него побольше тёплой одежды.   

       Озноб, потом жар, потом опять озноб не прекращались весь день. Была поднята на ноги вся родня. Пришёл тесть и применил к зятю самое первое цыганское средство от всех болезней – пустил кровь. Но и это не помогло. Больной начал бредить. Тогда из Новочеркасска к больному привезли на самой лучшей тройке врача. Врач установил воспаление лёгких, прописал лекарство и уехал. Не помогло и это лекарство. Тогда его начали возить по разным докторам не только в Новочеркасск, но и в Ростов. Возили даже куда-то за Сулин к какой-то бабушке-знахарке, которая, по слухам, чуть ли не поднимала из гробов мёртвых. Но ничего не помогало. Яков Иванович таял на глазах с каждым днём и весной отдал Богу душу, оставив избалованную отцом и изнеженную им самим, ничего не умеющую делать молодую жену с двухлетней дочуркой на руках и с очень ненадёжным источником существования, как пай земли и захудалый виноградник, к которым молодая вдова не знала, как и подойти.  

       Горе её было потрясающим. Когда опускали могилу в гроб, она вырвала из головы клок своих роскошных волос и бросилась за гробом в яму. Её, почти потерявшую рассудок, с трудом увели с кладбища. И потом она ещё долгое время ежедневно ходила на кладбище и целые дни проводила на могиле погибшего по её вине мужа.

       А тут ещё к её горю прибавилось несчастье отца. Месяца через два после смерти зятя у него увели из конюшни две тройки лошадей. Увели, быть может и всех бы, но остальные три тройки были в гоньбе. Никакие розыски ни к чему не привели. В народе ходили слухи, что мстя Ивану Андреевичу (так звали старого цыгана) за то, что он отдал свою дочь за русского  в то время, когда за неё сватался свой, цыган, из какого-то богатого кочевого табора, лошадей увели соплеменники. 

       Старый, бывалый цыган пал духом и решил разделаться с неспокойным делом. Он продал остальных лошадей, сбрую и экипажи богатому станичнику Фёдору Абрамовичу Кислякову, который взялся продолжить дело цыгана. Три работника и оба сына Ивана Андреевича перешли на службу к новому «контрагенту». Из вырученной суммы Иван Андреевич первым делом, чтобы не запятнать свою репутацию, репутацию честного цыгана, расплатился со всеми кредиторами и уплатил станичному правлению договорную неустойку.

       После погашения всех долгов у Ивана Андреевича осталось ровно столько, сколько нужно было для приобретения хорошего виноградного сада, не столько для себя, как для детей – сыновей и дочери. Помогать всё время вдове наличными Иван Андреевич оказался не в состоянии. 

       Первый год Луша жила на аренду земельного пая и скудного дохода от небольшого виноградника. Немного помогали деверья  - Антон и Иван Ивановичи. Большое участие приняли в судьбе вдовы и соседи. Особенно моя бабушка Прасковья Ивановна. Потом вдове посоветовали чем-нибудь заняться, ведь годы идут, подрастает дочь и не будут же они с нею жить всё время на подачках. Но так как в станице, кроме сельского хозяйства, заниматься больше было нечем, остановились на нём. На вырученные деньги от продажи некоторых личных вещей покойного, всего его богатого столярного инструмента и кое-чего из своего приданного Луша при помощи отца и деверей купила себе лошадь с дрогами и корову, а отец выделил ей из своего нового виноградного сада небольшую часть. Он был почти рядом с тем садом, что она уже имела. И избалованная отцом, братьями и мужем до барыни-белоручки, не умевшая даже стирать и варить простые щи, Лукерья сделалась хлеборобкой со всеми вытекающими отсюда заботами, неудачами, горем и радостью.

       У неё долго ничего не клеилось. Она не умела запрягать коня, не умела доить корову, не умела держать в руках грабли, вилы, лопату. Никак не умела ухаживать за своими двумя виноградниками. Не умела… В общем, долгое время ей ничего не поддавалось. И если бы не её цыганский сангвинический темперамент и врождённая способность, где надо – прикинуться простушкой, где можно – попрошайкой, когда надо – схитрить, она бы бедствовала без всякой надежды на лучшую долю. И если бы не стыд перед почтенным отцом, она скорее всего согласилась бы нищенствовать, чем возиться с коровой, лопатой или конём. Но что отлично умела делать Луша, так это торговать. Когда она привозила на базар виноград, все покупатели сбегались к её дрогам, и она обязательно продавала свой товар дороже и раньше всех. Неуловимым движением головы или рук она моментально преображалась  из обыкновенной казачки в таборную цыганку с растрёпанными космами волос, перекошенной кофтой и распущенной по самые пятки, с порванной оборкой, юбкой.

       Покупатели сначала шарахались от такого виноградаря, совершенно не веря, что такая растрёпа-цыганка может иметь свой виноградник. Но потом, узнав, что это своего рода артистка, охотно, и почти не торгуясь, покупали её виноград, переплачивая на пудах за бесплатное представление пятаки и гривенники.

       После смерти тётки Марины Луша стала частой не только посетительницей больной бабушки, но и её любимицей. Она приносила ей все станичные новости, собирать которые было также её врождённой способностью. Приукрашенные, сдобренные в меру и применительно к обстоятельствам, времени и месту её собственной неиссякаемой фантазией эти новости были для больной Прасковьи Ивановны тем, чем в своё время для Шахрияра были сказки его жены Шахерезады. И если Луша какой день по какой-либо причине не приходила, бабушка скучала и посылала меня за ней. Я охотно выполнял эти просьбы, так как сам был не прочь послушать Лушины байки.

       Провожая теперь сына на пахоту, бабушка наказывала:

       -Ты же, Тарас, не забудь, хоть десятинку заскородь и Луше.       

       И отец «заскораживал» Луше не десятинку, а полторы. А летом записал её в свой сенокосный десяток. И пошло: отец косил ей сено, молотил её пшеницу, пахал ей зябь. Принимавшие раньше участие в горькой вдовьей судьбе соседи начали похихикивать. Мать же, привыкшая к весёлой вдове, не обращала внимания на эти намёки соседей по пословице «не пойманный – не вор».
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       Пока я распрягал коня и задавал ему корм, мать, обнявшись со свекровью, причитали на весь двор. На этот крик зашли Забродины и Морозовы. Пришла Луша и присоединилась к матери с бабушкой, а потом начала уговаривать сама:

       - Да брось ты, Павловна, убиваться! Я ж не пропала, хотя у меня в тыщу раз было хуже. Осталась одна с двухлеткой, а у тебя смотри, какой казак в доме! Да и Тарас Григорьевич не умер же?! Бог даст, вернётся скоро! Ничего, как-нибудь перебьёмся! Ты же меня не выкинешь из своей супряги? 

       Нет, мать не только не выкинула Лушу, а наоборот, была рада, что та в такую трудную минуту жизни не отказалась от неё, а назвалась сама как бы помогать ей.

       После прошедших дождей стало на погоду. Попросив бабку-просвирню присматривать за больной, мы все, включая семимесячного Митьку и Лушину девчонку, которой шёл уже седьмой год, поехали на ток. Спеша воспользоваться сухой погодой, мать с Лушей, чтобы не таскаться ежедневно обеим домой «управлять» коров, стали по очереди ездить домой, и это сразу сказалось на работе. В течение двух недель мы отмолотились и даже посеяли рожь – нам десятину, а Луше – полдесятины. В этом нам помог дядя Алексей Павлович. Он как-то заехал к нам на ток парой волов и конём. Коня отдал в каток, а волов запряг в плуг, взял меня в помощники и за полтора дня, не нарушая молотьбы, посеял нам рожь.

       Наконец, с молотьбой было покончено. Зерно свезено в амбар, солома сметена в скирды, посеяны озимые. Совсем неплохо. Но за плечами стояла ещё одна и, пожалуй, самая трудоёмкая работа – уборка урожая винограда. А он зрел ежеминутно. Все столовые сорта необходимо было как можно скорее продать, а винные – переработать на вино. Работа  предстояла серьёзная, ответственная и о каком-либо отдыхе, даже воскресном, и думать было нечего. И я теперь с благодарностью вспоминал трудные уроки отца прошлого и этого лета. Втянувшись в работу, я теперь не так уставал. Работа в поле была обыкновенная работа, требовавшая только максимальных физических усилий, не нуждающаяся ни в каких умственных напряжениях. Впереди же предстояла работа, связанная не только с физическим трудом, но и с умственной смекалкой, сноровкой, дипломатией и смелостью. Это продажа винограда. А этой тонкости отец передать мне не спешил. Кто мог предполагать, что разразится такой мировой пожар? Сумею ли я?

       Правда, я был с отцом на виноградных торгах несколько раз, но в то, как продаётся виноград, я не вникал. Я больше, разинув рот, восторгался городом и базарной толчеёй и, конечно, не думал, что мне так рано придётся заниматься коммерческими делами самому. И вот теперь это трудное дело предстояло мне, так как не мог же я допустить, чтобы мать, имея грудного ребёнка, без конца, да ещё по ночам, ездила  на базар, а я бы валял дурака. А ездить больше было некому.

       - Бедное дитё, - плакалась бабушка, - ведь ему же только пятнадцатый годок пошёл! В наше время  такие ишшо без штанов бегали, а этому уже приходится базаровать. Да его же там проклятые хохлы да просола (оптовые покупатели) обманут!

       Первый свой вояж с виноградом в город я проделал с матерью и теперь уже не зевал по сторонам, а внимательно изучал операцию продажи. И понял, что самое главное в этом деле не упустить цену и в уме подсчитать причитавшуюся с покупателя сумму. Вот как сейчас – чистого винограда вышло 15 пудов 32 фунта по рублю 25 копеек за пуд.

       - А ну-ка, малец, посчитай, сколько там с меня? – попросил меня покупатель, бородатый просол с рудников.

       И в то время, когда он загибал свои заскорузлые пальцы и шевелил губами, я, подняв глаза к небу, шевелил губами тоже и никак не мог высчитать в уме, сколько же стоят эти проклятые пуды и фунты. Я сбивался, путал цифры, забывал их и, наконец, признался: 

       - Нет, мама, не могу. Вот если бы клочок бумажки да карандаш!

       - С клочком бумажки да с карандашом и дурак подсчитает! Эх, ты, грамотей!

       И мать, окончившая всего двухклассное училище, правда, на пятёрки, стала учить меня считать в уме.

       - Ну, сосчитали? – спросил покупатель, закончив свой подсчёт.

       - Да нет ишшо, сейчас!

       - Ну, считайте, считайте, а то будете говорить, что дядька вас обманул.

       В конце концов с помощью матери я подсчитал стоимость винограда.

       - Девятнадцать рублей семьдесят пять копеек – доложил я ожидавшему уже с нетерпением покупателю.

       - Правильно! Ай да молодец! – подтвердил он и расплатился с нами.  

       По дороге домой мать задала мне новую задачу. 

       - Завтра ты поедешь продавать виноград без меня, вот посчитай…

       Я начал высчитывать в уме, но снова запутался и заявил:

       - Нет, мама, не могу! Я буду высчитывать на бумаге.
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       На другой день мать договорилась с Морозовыми взять меня с собой на базар и помочь продать виноград. Она оставалась дома.

       Как только церковный колокол пробил два часа ночи, мать разбудила меня. Запрягая Игошку, я зевал, зябко ёжился, и если бы мать сейчас меня отстранила от поездки и изъявила желание ехать самой, я, так страстно желавший этой поездки с вечера, теперь бы охотно от неё отказался в пользу хотя и не такой мягкой, но зато такой тёплой постельки. Но мать, хотя и жалела меня, но заменить собой не думала. На вечернем семейном совете со свекровью они решили:

      - Нехай ездит и приучается! Если его и обманут первый раз на рупь-два, то это не беда – в другой раз будет считать как следует!

      Помогая сейчас выбраться со двора, мать беспрестанно читала мне напутствие, как продавать, как запрашивать цену, как торговаться.

      - Ты-то умылся да лоб перекрестил? – спросила меня бабушка, когда я зашёл в курень за карандашом и бумагой. – Всякое дело, а особливо когда оно первое, надо всегда начинать крестом и молитвою, а не так, как нехристь какой-то!

       «Как только продам виноград, первым делом нужно купить себе записную книжку, а не возиться с этими бумажками», - думал я в это время, запихивая в карман свою базарную канцелярию.  

       - Ну, вы готовы? – крикнул с улицы Мирон Ефимович.

       Выехав за Заплавскую, мы остановились и  подождали попутчиков, чтобы ехать большой группой. К Сенному базару мы подъезжали на рассвете. Юркие из юрких барышников уже не спали и перехватывали подводы на подступах к базару и, чтобы не дать опомниться продавцам, диктовали свои цены.

       - Ну, хлопец, почём думаешь продавать свой товар? – спрашивали они у меня, идя рядом со мной.

       - Цену скажет базар, - отвечал я ранним покупателям так, как учила меня мать.

       - Хлопчик, ты хозяин этому товару? – спрашивали уже другие покупатели, когда первые отстали и когда мы с Мироном Ефимовичем, став в ряд, стали распрягать лошадей. – Почём думаешь взять?

       - Рубль двадцать пять пуд, - отвечал я, отпуская Игошке чересседельник и бросая ему клок сена. Дядя Мирон уже успел мне шепнуть приблизительную цену.

       - Я знаю, что не за аршин! Ну, а делом, так, чтобы продать-купить?

       Покупатель поднял край лантуха, которым были укрыты корзины с виноградом и стал пробовать виноград со всех шести корзин.

       - Он у тебя весь такой, как сверху – не заличкованный (замаскированный сверху более качественным)?

       - Весь одинаковый – мы этим делом не занимаемся!

       - Ну, вот что, малец, рубль пятнадцать!

       - Нет, так дело не пойдёт, - с напускной важностью ответил я, хотя купец давал хорошую цену, - сказано рубль двадцать пять, значит всё!

       Покупатель ещё раз обошёл кругом дроги, ещё раз перепробовал виноград, спросил, сколько тут приблизительно веса и, взяв в руки крупную гроздь, начал вертеть её перед глазами. 

       - Ну, так как, хозяин, отдашь?

       Я посмотрел в сторону дяди Мирона. Он чуть зажмурил глаза. Это означало – «соглашайся».

       - Ну, ладно, дядя, давайте!

       Часа через полтора виноград был сдан. Сидя на дрогах, закусывая и поджидая дядю Мирона, я проверял расчёт ещё раз. Всё было правильно. 15 пудов 8 фунтов. Выручка 18 рублей 24 копейки. Покупатель, видя меня с бумажкой и карандашом, сказал:

       -О, брат, тебя не обманешь! Отца-то что, нет совсем или на войне?

       - На войне!

       - Ну, таких обманывать грешно. Бог с тобой!

       Сдав всё до копеечки бабушке – она у нас по-прежнему, даже будучи больной, была главным казначеем – и рассказав ей и матери во всех подробностях свой первый торговый день, я ликовал. Как же, с первого раза сделать всё так, как отец! И обязательно нужно не забыть купить себе памятную книжку!
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       А между тем война, победоносный конец которой предсказывали через месяц после начала, на убыль идти не думала. С  театра военных действий продолжали поступать победные реляции. Газеты, я их покупал регулярно у газетчиков, писали о разгроме немцев нашими войсками в Восточной Пруссии и французами – нашими союзниками – на реке Марне. Сообщалось о разгроме в Галицийской  битве Австро-венгерской армии на юго-восточном фронте. Писали о геройской гибели нашего авиатора Нестерова, применившего  в воздушном бою таранный удар по вражескому самолёту и при этом погибшего смертью героя. Девчата уже начали распевать про него песню, конец которой особенно захватывал.

                                               Пройдут года. На этом месте

                                               Трава густая прорастёт.

                                               Но слух о мученике чести

                                               Народ в легенды перельёт.

                                               И долго дед будет внучатам

                                               Рассказ на память тот твердить,

                                               Как на Руси было когда-то:

                                               Умели Родину любить.

        И пели ещё одну, за душу хватающую содержанием и мелодией песню о храбром прапорщике.

                                               Вот вспыхнуло утро, и выстрел раздался,

                                               И грохот безумный вдали канонад.

                                               Над нашим окопом снаряд разорвался,

                                               Послышались крики и стоны солдат.

                                               А прапорщик юный с отрядом пехоты

                                               Старается знамя полка отстоять.

                                               Один он остался со всей полуроты,

                                               Но нет – он не будет назад отступать!

                                               Вот кончился бой, земля покраснела,

                                               Врага мы прогнали к далёкой реке. 

                                               Но только наутро нашли его тело,

                                               И знамя держал он в застывшей руке.

                                               А в Киеве ходит печальной невеста:

                                               Не шлёт что-то писем ей юный герой.

                                               Услышав же с фронта печальные вести,

                                               Она в лазарет поступила сестрой…

       А на «улицах» же распевали:

                                               Вильгельм в поход собрался,

                                               Легла ночная тень.

                                               С испугу он усрался

                                               И умер в тот же день.

                                               Его похоронили,                                                

                                               Где раньше был сортир,

                                               И рядом положили

                                               Обосранный мундир.

      Письма от отца были редки и скупы. Новостей, которых нам так всем хотелось, он не писал. Всё его письмо состояло из одних почти поклонов всем ближним и дальним родственникам, всем соседям и знакомым и заканчивалось обычно так: «Я жив и здоров, как и конь мой Васька, чего и вам желаю. Новостей больше никаких нет. А сад, мама, отдайте Грише или продайте, а деньги положите в кассу на детей. Я не знаю, как вы будете с ним управляться. Затем до свидания. Писал казак Черкасов Тарас». 

      Но вот в конце ноября неожиданно отец нагрянул домой сам. После ужина я читал «Камо грядеши» Сенкевича, а мать судачила с зашедшей «на минутку» Пашкиной матерью – тёткой Дуней. Вдруг во дворе сначала залаял, а потом стал повизгивать новый наш, вместо околевшего в прошлом году Волчка, сторож -  Полкан, и кто-то, хромая, взбирался на крыльцо.

       - Катя! – не своим голосом закричала из своей комнаты бабушка. – Тарас! Да Тарас же, встречайте! 

       И, действительно, дверь из коридора в курень открылась, и на пороге, опираясь на толстую дубовую палку, появился в своём домашнем полушубке и сапогах отец.

       - Встречайте гостя! – так же, как и тогда, семь  лет тому назад, когда пришёл с «бунтов», проговорил отец и стал креститься на иконы.

       Мать с плачем бросилась ему на шею. В своей комнате плакала бабушка. Я вскочил из-за стола и не знал, что делать. Гостья растерялась тоже. Поздоровавшись со всеми, неожиданный, но такой желанный гость стал раздеваться.

       - Ну, вот – не ждали? Привёл Господь свидеться. Не зря кто-то выдумал пословицу «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Андриян молодцом, - обратился он к тёте Дуне, - ребята не знали, что мне придётся побывать дома, так что писем нет. Но всё равно, когда я уезжал от них в лазарет, они просили меня, что если я буду недалеко от дома, написать в станицу письмо и передать всем поклоны. А оно, видишь, как получилось?!

      - Да ты говори скорее, что с ногой? – нетерпеливо допытывались мать и бабушка.

      - Успокойтесь, ничего особенного! Я не ранен – ударил конь. Да коли бы свой, а то чужой и ушиб вот тут, в берце, накололась кость. Врачи направили меня в областную больницу. Я должен был со станции направиться прямо в госпиталь, но попросился у начальника санитарного поезда, и он разрешил мне отлучку на два дня, без всяких документов… А где же другой наследник, спит?.. Ну-ка!

      Отец подошёл к люльке, прислонился пушистыми усами к тёплому личику спавшего Митьки и расплакался.

      Такое событие, как приход служивого со службы, всегда распространялся по станице почти мгновенно. Так и сейчас. Не успел ещё отец привести себя с дороги в порядок, как курень наш начал наполняться станичницами, мужья, сыновья, братья которых были на фронте.

      - В боях мы ишшо не были, - рассказывал затаившим дыхание слушателям отец. – Стоим мы сейчас в местечке Дубно у поляков. Интересный народ. Картошку едят не с огурцами или с какой солёной рыбой, как мы, а с пресным молоком.

       - Картошку с молоком?! – ахают и не верят бабы. – Тьфу! 

       - Ага, - продолжает отец, довольный тем, что внушает слушателям своим рассказом такой интерес, - а укрываются ночью не так тоже, как мы – одеялами, а перинами, ну, скажем, по-нашему, постелями.

       - Постелями?! Ведь под ними можно задушиться?

       - Да вот – не душатся! Живут бедно. Хлеб едят только житный. Пшеничный они видят, может, раза два в год – на Рождество и на Пасху. Пшеницу они там почти не сеют – она у них плохо родится. И разговор у них какой-то чудной – всё пше, пше да прошу, пане козак. И ругаются не по-нашему – «пся крев»! Это значит «собачья кровь». Это у них самая крепкая ругань. В хате, вместе с хозяевами, коровы, куры, свиньи.

       - А я-я-я-яй! – качают головой казачки. – Вонь же, наверное, несусветная?!

       - Конечно, воняет. Но уже принюхались, куда же деваться? А девки у них красивые! Я уже одну засватал за своего Андрюшку, - смеётся отец, смеются тётки, а я от стыда не знаю, куда деться.

       Ну их к фитинам! – возмущается в своей комнате бабушка, слушая рассказ сына. – Нужны тут такие засранки, Дон засерать! 

       Беседа отца со станичницами длится до полночи. Взяв с отца слово, что возьмёт от каждой хоть по маленькой посылочке служивым, если по выздоровлению будет уезжать в сотню из дома, бабы расходятся.

       Через день я повёз отца в город. Поехали на дрогах, так как снега ещё не было. Ссадив отца у госпиталя и накупив в киоске журналов и газет, я уехал домой. В одном из журналов была масса карикатур на злобу дня – немцы, бегущие от русских штыков, немцы, тощие, как жерди, с надписью под картинками стихами. В памяти остались только несколько строк:

                                                                 ……………………………

                                                                 И шарф, тобою связанный,

                                                                 Я съел вчера, прости!

                                                                 Зато, Амальхен милая,

                                                                 Вернувшись, принесу

                                                                 Духов и мыла я

                                                                 И куль французских су.

       Одиннадцать долговязых немцев, нанизанных на пику Кузьмы Крючкова в разных позах, напоминали собой кукан рыбы или вязанку перца.
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       Отец пролежал в госпитале около трёх недель, после чего, имея разрешение врачебной комиссии отдохнуть после лечения ещё пять суток дома, приехал в станицу. А потом, нагруженный до предела хоть и маленькими, но многочисленными посылочками, отказаться от которых было бы не по-товарищески, уехал на фронт. Повёз его на станцию дней за пять до Рождества опять я и опять на дрогах, так как от выпавшего снега и недолгих морозов не осталось и следа.

       В конце зимы от отца пришло письмо, где после многочисленных поклонов следовали уже хозяйственные советы. В конце письма он настоятельно опять советовал разделаться, пока ещё не наступила весна, со вторым садом – «продать его или отдать зятю». «Хватит с вас и одного, домашнего. Смотрите его да караульте, - писал отец. – Ребята теперь без старых казаков начнут пошаливать и как бы не вырезали виноград. Ты, Андрей, теперь уже большой, и я бы советовал тебе приобрести хотя бы дрянное ружьишко, не стрелять, а хотя бы отпугивать холостыми воров. Попросите об этом дядю Пашу – он в городе найдёт». Кроме этого, отец извещал мать, что одновременно с этим письмом он послал письма шурину Алексею Павловичу и свояку Семёну Михайловичу с просьбой оказать нам помощь в весенних полевых работах. «А будем мы к весне дома, не знаю. Войне не видно ни конца, ни краю», - так тоскливо заканчивалось письмо.

       Поплакав над письмом, Прасковья Ивановна и слышать не хотела о том, чтобы отдать сад зятю.

       - Отставная морда! – возмущалась она. – Наши там кровь проливают, а мы этим тут сады раздаривай! Вот ему! 

       И бабушка показала в пространство кукиш.

       И только лишь тогда, когда дяди Алёша и Сёма, получив от отца письма, пришли к нам с предложением о помощи, на семейном совете было решено сад продать, а деньги положить на детей. Семён Михайлович своим рассудительным хозяйственным доводом сумел доказать бабушке нецелесообразность при таком положении иметь два сада. Его поддержал дядя Алёша, и бабушка в конце концов согласилась, попросив содействия в продаже. Оба дяди охотно согласились и через несколько дней привели покупателей.   

      Сад был продан за ту же стоимость, за какую был и приобретён. Но только расчёт за него уже производился не золотом, а бумажками. Деньги в этот же день были положены в станичную кассу на имя двух сирот поровну до их совершеннолетия.

      И в этот же день от городского дяди Паши был получен ответ на моё письмо. Дядя Паша писал, что он нашёл подходящее ружьё-двустволку. Подержанное, правда, но по дешёвке. А когда привезёт, не знает, так как в станицу нет никакой оказии, да и распутица.

      А мне не терпелось. Еле дождавшись, когда немного просохнет, я в последних числах марта, оседлав Игошку и захватив данные бабушкой на эту покупку десять рублей, рано утром порысил в город кругом, через Хотунок. Через Кривянку путь уже был отрезан половодьем. 

      У дяди Паши, несмотря на уговоры двоюродных побыть у них немного и поиграть с ними, я задерживаться не стал. Дав отдохнуть с полчаса Игошке и отказавшись от обеда, я попросил дядю Пашу отпустить меня. Мне не терпелось скорее получить в руки драгоценность. Отдавая мне ружьё, дядя Паша предупредил, что один из стволов – правый – сильно заржавлен и что опасней всего – заряжен. А заржавлен до того, что пистон на капсюле позеленел (ружьё было курковое) и не поддаётся снятию. Разрядить можно только выстрелом. Он бы это сделал сам, но в черте города всякая стрельба запрещена, и он это дело отставил до поездки в станицу.

       И дядя заколебался – отдавать мне эту опасную игрушку или он сам её привезёт при первой же возможности. Я стал просить отдать ружьё и дал дяде честное слово ничего самому не предпринимать.

       - Я попрошу дядю Алёшу, и он мне его разрядит, - уверил я дядю Пашу.

       При таком условии дядя Паша согласился. Уплатив за покупку семь рублей, я умчался домой той же дорогой.

       Весна была в той поре, когда по ночам ещё было прохладно, а днём припекало, когда над жаждущими плуга полями курилось марево и в неподвижном весеннем воздухе как бы застыв висели жаворонки, славя воскресшую природу. Когда по дороге уже пыль, а сбоку ещё сыро и пахать ещё нельзя. Когда снег, какой был, давно уже потаял, а  в ложбинах стоят вешние воды, и по ним уже плавают нахальные кряквы, совершенно игнорируя всадника с ружьём. У меня чесались руки снять со спины ружьё и хотя бы попугать этих нахалов, которые совершенно не обращали внимания ни на меня, ни на моё грозное оружие. Но, памятуя данное дяде Паше слово, я набрался терпения и скакал дальше.

        Дома я расседлал Игошку, наскоро дал ему корм, не показываясь в курень, и скорее побежал в сад. С одной стороны, мне не терпелось скорее приступить к чистке ружья, с другой же стороны, зная, что ствол заряжен и пока суд да дело, пока я сбегаю к дяде Алёше и пока он придёт, ружьё может разрядиться нечаянно. А это может не то, чтобы наделать несчастья, а крепко может перепугать бабушку и мать. Значит, его нужно разрядить и разрядить немедленно.   

       -Зачем мне ещё дядя Алёша? Что, я сам не сумею что ли? Ведь я уже не маленький! – рассуждал я, забывая данное дяде Паше слово.

       Я взвёл курок, поднял ружьё над головой почти вертикально и нажал спуск. И тут, с оглушительным выстрелом, что-то с силой рвануло мне руку. Я инстинктивно вобрал в себя голову и упал на одно колено и тут только увидел, что в руках у меня не ружьё, а кусок ложи, то есть тыльной его часть. А стволы, сделав в воздухе сальто-мортале, летели прямо на меня. Я едва успел откатиться в сторону, как они тут же, почти рядом, воткнулись в сырую глину.

       И только сейчас до меня дошло, какой смертельной опасности я избежал. Ведь стволы могли и не оторваться от ложи, а разорваться в руке. И тогда бы я в лучшем случае - калека, а в худшем – сегодня же по мне ели горячие пышки (поминали). Мне стало страшно.

       Увидев в окно, что я приехал, но почему-то долго не показываюсь в курень, мать вышла во двор узнать, в чём дело. И в этот момент в саду прогремел ненормально громкий выстрел. Предчувствуя неладное, она бросилась в сад и увидела меня в тот момент, когда я, держа в одной руке кусок ложи, а в другой – забитые глиной стволы с другим её куском, стоял невредимым и недоумённо всё это рассматривал. 

       - Ах, батюшки родные! – закричала, догадавшись в чём дело, мать. – Нечистый дух тебя мучил с этим проклятым ружьём! Как же это у тебя получилось?

       Я вкратце рассказал матери про старый заряд.

       - И тот, старый дурак, нашёл, кому доверить! Господи, ну ты своей смертью не сдохнешь! Не пройдёт ни одного дня, чтобы с тобой чего-нибудь да не приключилось! Сколько же ты за него отвалил? Семь рублей? Ну, теперь тебя бабка живьём за эти семь рублей съест!

       - Я ведь говорила, - ворчала через минуту бабушка, - на какую лихоманку она нужна? Век прожили без ружьев, и никто, Бог миловал, ничего у нас не воровал. Да это бы ишшо ничего, кабы человеку сурьёзному, а то так – чуть сам не покалечился, да и семь целковых – тьфу! Куда её теперь – коту под хвост? Так, никакого расчёту! Конечно, что ему, ведь мы сами деньги куём!

       Мать молчала. Она не была причастна к покупке, которую с видимой охотой финансировала ворчавшая сейчас бабушка.

       Вечером к нам пришёл договариваться насчёт супряги дядя Алёша. Узнав про мою поездку в город и происшествие  и увидев поломанное ружьё, он начал ругать старшего брата.

       - Ну, не старый ли дурак? Да что ему, тяжело было съездить за город да самому выстрельнуть, если уж нельзя в городе?! Подожди, я до тебя доберусь!.. Я возьму ружьё с собой, дома у меня есть тоненькая проволочка, я ею так скручу и заделаю ложу, что сто лет ишшо будет стрелять…Ну, так завтра, значит, выезжаем, - обратился он к матери. – Я нынче ездил смотреть. Перепускать никак нельзя – пересохнет земля.

       Он приказал нам с матерью готовить на завтра посевное зерно и ушёл. 
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       Лето промелькнуло в каждодневных трудах незаметно. Наступила осень. Дожди. Дожди без конца. По улицам станицы невылазная грязь. Хорошо, что некуда и незачем ехать. Управлено всё. Хлеб обмолочен и лежит в амбарах. Солома заскирдована. Озимые посеяны. Уголь для топки завезён. Управились даже в тех дворах, где хозяева второй уже год огибаются где-то в Карпатах, Польше, Прибалтийском крае. Прошлогодние успехи русской армии в Восточной Пруссии и Галиции омрачены теперь отходом русских войск с этих территорий и началом длительной позиционной войны, хотя русские и продолжают сопротивляться на линии Рига – Двинск – Пинск – Черновицы. 

       События эти оживлённо на все лады обсуждались не только в лавке Шмеля, но и в «клубе» Забродиных. Особой осведомлённостью в этой части обладали работники Петра Михайловича. Кочуя из станицы в станицу, а из станицы в город и обратно, они были в роли ходячих газет. Частью из писем с фронта своей клиентуры, частью из рассказов читающих газеты заказчиков, а многое и из рассказов бывающих в отпусках и посещающих мастерскую фронтовиков, они были очень хорошо осведомлены про положение на фронтах войны.

       Завсегдатаями этого «клуба» теперь, на правах взрослых, особенно в ненастную погоду, стали и я с Егоркой. Пашка бывал редко, а Илюшка учился в городе. Из прежних посетителей забродинского «клуба» были дед Дьяконов, дядя Гриша и иногда забегал на минутку дядя Мирон. Но его, как всегда, быстро загоняли домой жена или тёща.

      Чтобы праздные посетители не сидели зря и не отвлекали от работы хозяина и его мастеров, Пётр Михайлович загружал нас разными мелкими работами: вырезать из отходов косячки на латки, отбивать на утюгах кожу на подошвы и сапоги, сучить дратву и даже забивать деревянные гвозди в подошвы или подмётки неответственных заказов. А заказами теперь Пётр Михайлович был завален на полгода вперёд. Все фронтовики станицы просили в письмах своим родным сшить им сапоги только у Петра Михайловича и прислать потом почтовой посылкой на фронт. И надо отдать ему должное. Шил он сам добротно и того же требовал от своих мастеров. Сшитые в мастерской Забродиных сапоги хотя красотой и  изяществом не отличались, но зато, как говорится, им не было сноса.

      Николай и Сергей трудились в мастерской отчима теперь уже наравне со взрослыми, опытными мастерами. От хулиганских выходок, ябед и шантажа не осталось и следа. Старший, Николай, уже женился. Женился на той же девушке, которую ему и нарекли – на Вере Рыжовой. Год его стоял на очереди призыва в армию, но отчим, мать и молодая жена были за него спокойны. Николай был туговат на левое ухо, и они надеялись на чистую его отставку.

      Иногда в «клуб» заходил забродинский квартирант, всё тот же Павел Алексеевич – шмелёвский приказчик. Он приносил с собою свежие «Ниву» и «Родину», которые выписывал регулярно, и все, бросив работу, рассматривали при свете двух «молний» (лампы) картинки и карандашные зарисовки фронтовых будней и пейзажей.

       Я болезненно завидовал обладателю этих иллюстрированных сокровищ и дал себе слово: когда стану самостоятельным «распорядителем кредитов», обязательно буду выписывать себе тоже. А сейчас об этом даже и думать было нечего. Однажды, заикнувшись об этом бабушке, я получил более или менее вразумительный ответ:

      - Мать! Возьми-ка хворостину, да спиши этому грамотею задницу! Ишь, какой богач выискался!

      Я замолчал и настаивать больше не стал.

      В те же вечера, когда дождя не было и было тихо и тепло, Павел, повесив на плечо двухрядку – он уже хорошо играл на гармошке – приглашал нас с Егоркой с собой на «улицу», где он  немного ухаживал за Катей Осетровой. За моей симпатией Полей ухаживал друг Павла Семён Лосев. Сначала я ему завидовал и тайно вздыхал. Но, встретив однажды в садах синеглазую незнакомку, переключился, конечно, в мечтах на неё, хотя и ни разу больше нигде её не встречал и не знал, кто она такая и где в станице живёт. Но надеясь на волю случая когда-нибудь встретиться с нею, я больше никого не хотел знать.

      Но вот «улица» кончалась. Павел шёл провожать Катю, а мы с Егоркой – домой. Или сговорившись с ним, ожидали его с полчаса, а потом шли вместе домой.  
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       Против двора Черкасовых вторых, в небольшом тупичке улицы, лежало с сотню аршинных камней, заготовленных Антоном Ивановичем перед войной для сарая. Камни эти служили местом для нашего послеуличного отдыха, когда ещё не хотелось спать. И Пашка, большой и искусный рассказчик, забавлял нас с Егоркой разными побасенками. Мы хохотали, а страдавшая бессонницей бабка Черкасиха, мать Антона Ивановича – Анастасия Герасимовна – выходила на крыльцо и прогоняла нас.

      - Кыш, полуночники! Сна на вас нет и покоя! Люди добрые давно уже второй сон видят, а они сами не спят и людям покоя не дают!… Безотцовщина!

      В это время года, то есть осенью, наша узкая улочка превращалась в шумный и оживлённый тракт, по которой чуть ли не круглые сутки ехали подводы. Это задонцы, переправившись через Дон на пароме или, когда Дон замерзал,  по льду, везли в Новочеркасск на городские базары муку, туши свиней, кадушки масла, творога, мёда, битую и живую птицу, корзины яиц и другое добро богатых задонских степей. А поздними вечерами, а то и ночами возвращались домой. Летом дорога шла через луг, осенью же, да и зимой, ездить по ней было невозможно.

       Однажды поздно вечером, вот так развлекаясь и равнодушно пропуская мимо себя задонский «порожняк», Пашка вдруг предложил:

       - Ребята, давайте немного посмеёмся над хуторянами!

       - А как?

       - Давайте перегородим улицу камнями.   

       Пашкина выдумка нам понравилась. Выждав интервал между подводами, мы быстро принялись за работу. Не прошло и нескольких минут, как поперёк улицы было уложено с пяток многопудовых камней-аршинников (ракушечника). Потрудившись, мы перепрыгнули во двор к Черкасовым вторым и стали ждать. И вот со стороны города послышалось тарахтенье колёс и фырканье лошадей. Мы притаились.

       Бежавшие лёгкой рысцой по утрамбованной дороге передние две лошади вдруг остановились и захрапели. Задняя телега наехала на первую дышлом и тоже стала.

       - Что за чёрт, что тут такое? – послышалось сразу с двух подвод.

       - Ну, чего ты там стал, Семён, что случилось?

       - Да погоди, сам ишшо не разберу! – проворчал сердитый голос. – Иди-ка сюды, Григорий. Я тут один ничего не сделаю. Смотри, что натворили, подлюки! Аршинных камней поналожили поперёк улицы, растуды их туды! 

       Подъехало ещё несколько подвод. Остановились. С них слезли дядьки и подошли к передним, уже трудившимся над камнями.

       - А ну, давайте помогать, нечего тут стоять! 

       Кряхтя и ругаясь под наш беззвучный смех, дядьки растаскивали камни. На возах переговаривались и смеялись бабы. На шум вышла бабка Герасимовна.

       - Господи! Да что же это за наказание Господне? И когда вы угомонитесь? Ну прямо хучь к атаману иди!

       Но, рассмотрев в темноте, что стоят подводы, накинулась на проезжих.

       - Что это ишшо за базар? Чего вы тут стали?

       - Какой там, тётка, к чёрту базар?! – ворчали хуторяне. – Посмотри, что ваши головорезы тут понаворочали!

       Герасимовна начала ругаться опять. Но ругала уже «чёртовых головорезов». А дядьки, растащив камни, двинулись дальше. Тарахтенье их подвод постепенно замерло, и стало тихо опять. Но спать нам не хотелось, хотелось ещё каких-нибудь невинных развлечений. Проделывать со следующими подводами одно и то же было неинтересно. Мы с надеждой посмотрели на Пашку.

       - Знаете что? – подумав, сказал он. – Давайте перенесём и поставим на курган против церкви нужник, что у Сапожниковых. 

       Надо напомнить, что Сапожников Назар Иванович – это тот самый маленького роста казак, который обладал даром молчаливого юмора, доводившего до неистового хохота окружающих его людей.

       - Великолепная мысль! Ну и Пашка! – И мы, совершенно не думая о последствиях, без всякого умысла на кощунство, согласились и полезли во двор к Сапожниковым.  Собака их хорошо знала нас благодаря квартировавшей у них бабушке Пантелеевне, торговавшей сластями по воскресеньям и праздникам у церкви, а в будние дни молодёжь шла к ней домой до полуночи. Жучок обнюхал нас, сонно тявкнул и полез обратно под крыльцо продолжать нарушенный покой.

       За куренём у Сапожниковых стояла уборная из чакана, скреплённого легкими вербовыми ветками. Мы легко подняли это сооружение и отнесли на курган, что против церкви, водрузили его на нём и ушли спать. Шедший утром в церковь народ – было воскресенье – стал страшно возмущаться.

       - Ка-а-ак?! Сортир и против храма Божия?! Богохульство! Насмехательство! Кощунство! Разыскать подлецов и выпороть при всём честном народе!!!

       И хотя это видели немногие, так как уборная была быстро убрана Назаром Ивановичем, весть эта с быстротой молнии облетела всю станицу. И в заутрене, и в обедне народ не столько молился, сколько шептался друг с другом об этой необычайной чей-то дерзости. Уведомлённый в подробностях отец Иван произнёс после обедни грозную, потрясающую проповедь об оскудении веры Христовой и призывал на богохульников все кары небесные и земные, хотя «стационарная» уборная для нужд молящихся стояла недалеко от церкви, но с другой стороны.

       Небесная кара обещала «огонь вечный и неугасимый», а земная – до пятнадцати лет каторжных работ. Меня от этой проповеди бросало то в жар, то в холод. Перепуганные, мы после обедни поклялись друг другу молчать и не хвастаться своей «удалью» ни сейчас, ни через год и ни через два даже перед своими лучшими друзьями.

       Бывшая в церкви мать рассказала бабушке потрясающую новость, и та, повернувшись на постели к иконам, крестилась и шептала:

       - Господи! Святители! Угодники! Боже, покарай нечестивых! Мать Божия, отсуши ты им, антихристам, руки! Чтоб им ни в этой, ни в будущей жизни не было радости!…Святые ангелы, покарайте их святыми своими мечами!… Святая Мария Египетская!!!…

       А за обедом мать, пытливо смотря в мою сторону, спросила:

       - Уж не ваши ли дела, рассупостатовы деточки?! Ой, смотри у меня!…

       - Да вы что, мама?! – артистически сделал я испуганно-невинное лицо, а у самого весь день останавливалось сердце, когда на кого-нибудь начинал лаять наш Палкан.

       «Это, наверно, идут забирать меня в правление», - с тревогой глядел я в сторону калитки.

       Но беспрецедентному этому делу почему-то не придали большого значения и не стали разыскивать хулиганов. Народ, поговорив об этом первый день, на другой забыл. Немного пострадала от нашего хулиганского поступка бабка Пантелеевна. Подозревая, что это сделал кто-нибудь из её многочисленной ночной клиентуры, станичный атаман вызвал её в правление и предложил перебраться на другую квартиру - «подальше от храма Божия». Бабка была безродной, из пришлых «иногородних». В страхе она перебралась от церкви квартала за три. На этом дело и кончилось. А мы поняли, что шутить подобными шутками чревато очень и очень нехорошими последствиями. 
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      В последних числах ноября в станице стало известно, что на «зимнего Николу» (6-го декабря ст. ст.) в Новочеркасск приезжает царь. В станичное правление пришёл приказ выделить для участия в торжественной встрече царя несколько человек маститых и заслуженных стариков чином не ниже вахмистра и направить их в город во главе со станичным атаманом. 

      В этот год атаманом в станице был бравый вахмистр сверхсрочной службы Алексей Васильевич Карасёв, отец Пашкиного друга Михаила. Алексей Васильевич был нрава крутого, а в пьяном виде – деспотического. Рассказывали, что во время действительной службы он одно время был вахмистром сотни. Чин и должность вахмистра сотни вскружили простоватому станичнику голову – как же, власть! И он стал заноситься не только перед иностаничниками, но и перед своими. Однажды вахмистр ни за что, ни про что, совершенно незаслуженно, лишь бы показать своё вахмистрское «я», оскорбил кого-то из станичников. Тогда все решили проучить не в меру ретивого служаку. Зная его слабость насчёт «выпивона», причём надурницу, сослуживцы не поскупились накачать своё начальство и, идя из пивной, завели его в тёмный и малолюдный переулок Полтавы и там по-казачьи проучили его, предупредив, что если он только пожалуется начальству, то пусть пеняет тогда на себя. Вахмистр не захотел «пенять», и его словно подменили.

       Весной этого года при переизбрании станичного атамана он баллотировался и прошёл подавляющим большинством голосов.

       И вот станица стала лихорадочно готовиться посмотреть «земного Бога». Стали просится у матерей и мы, мальчишки.

       - Ну, куда вас холера по такой грязюке понесёт? – отговаривала меня мать. – Сами будете мучиться и худобочку бедную мучить!

       - Да мы пешком! Встанем пораньше и двинем займищем!

       На это родные согласились. Да им и самим очень хотелось посмотреть живого царя, но оттепель последних дней сделали дорогу до города не только непроезжей, но и трудно проходимой. Только пешком кое-как ещё можно было пройти до Кривянской станицы, да и то лугом. А от Кривянской до города было почти сплошное болото.  

      Но, несмотря на это, рано утром шестого декабря Павел, его два друга – Михаил и Семён – и мы с Егоркой, взяв в карман по куску хлеба и выпросив у матерей по несколько копеек, пошли в город лугом и еле успели. 

      На Крещенском спуске от станции до Собора было ни пройти, ни тем более проехать. По бокам аллеи непрерывными шпалерами стояли войска, сдерживая напирающий народ, который не только напирал на шпалеры, но и висел на деревьях, заборах, стоял на крышах домов. Работая локтями и головами и получая тумаки, мы с большими усилиями добрались до ограды женского монастыря и с таким же трудом повисли на железной решётке этой ограды.

       Царя нам пришлось видеть не более минуты. Он ехал со станции к Собору по аллее Крещенского спуска на открытом «Делонэ-Бельвиле». Почти не отнимая правой руки от виска, он кланялся направо и налево. Я сразу узнал его по большому сходству с портретом и поразился – как же бедно был одет этот владыка полутораста миллионов человек. Простая солдатская шинель, простые полковничьи погоны и серая каракулевая шапка. На груди белеет какой-то крест. И всё! Ни орденов, ни лент, как на портретах! Неужели он не мог нарядиться во все свои мундиры и ордена, ведь ехал же показываться людям?! Помимо того, мне показалось, что он не так солиден, как казался на портретах – так, какой-то уж щупленький!

       Рядом с ним сидел куда богаче его одетый важный сановник. На нём – и эполеты, и ордена, и лента через плечо, и грудь вся в золоте.

       - Барон Фредерикс! – шептали в толпе.

       Потом всё смешалось: звуки оркестров, непрерывные крики «ура», величественный перезвон всех соборных колоколов, из которых особо выделялся главный, тысячепудовый. Всё слилось в непрерывный торжественный гул.

       К Собору, куда сейчас направлялся царь, невозможно было пробраться. Невозможно было выбраться и назад. Сдавливая с боков и  подпирая сзади, толпа вынесла нас к Крещенскому базару, и здесь мы потеряли друг друга. Хорошо, что мы догадались договориться раньше о месте встрече, если растеряемся в толпе, чтобы нынче же вместе обратно идти домой.

      Дальше базара – сплошная стена, и никакие локти, головы и даже зубы не помогали. Народ стоял стена стеной. Простояв в толпе около получаса и отчаявшись уже найти попутчиков, я почувствовал, что стало вроде как бы просторней, и стал выбираться назад. Ещё немного и стало совсем свободно. Я купил в лавочке немного халвы и бублик и пошёл вниз к керосиновому складу – до условного места сбора. Мне до отчаяния захотелось быть сейчас дома, среди своих, в тепле и в сухом, так как только сейчас я заметил, что прекратившийся со вчерашнего дня дождь снова сеял мелкой изморосью. 

       На месте сбора уже были Пашка и Егорка. Вскоре подошли Мишка и Сёмка. Пришли в станицу мы уже затемно, мокрые и уставшие до изнеможения. Приумноженным и приукрашенным рассказам дома не было конца.

       Сделав по грязи почти сорок вёрст в один день, я очень устал, поужинал и сразу лёг спать, но заснуть сразу не мог. 

       «Так вот он, какой царь, - думал я, - вот он какой земной Бог, повелитель миллионов, начальник всех, начиная от простого казака и кончая министрами, князьями, графами, помещиками, купцами! Хозяин всего, от простого сарайчика и кончая величественными сооружениями и дворцами! Хозяин городов, станиц, деревень, фабрик, заводов, шахт, железных дорог, полей, лесов, морей, озёр и всего того, что на земле и под землёю! Ведь это по его приказу движутся полки и армии, плывут пароходы и движутся поезда! Ведь это по его слову пошли на войну мой отец и отцы Егорки и Пашки. Но почему же, если он земной Бог, если он всё может, если царское слово – закон, если его слову беспрекословно повинуются миллионы, то почему он не прекратит эту войну и не возвратит всех солдат и казаков домой, к семьям? Все говорят, что наш царь – царь над царями, старший царь. И это доказывают картинки, где нарисованы все цари, короли, султаны, шахи и другие властители земные. Наш царь сидит в самом центре картинки, на самом главном месте. А по бокам рядом с ним с одной стороны – усатый немецкий Вильгельм Второй и похожий на нашего царя английский король Георг Пятый. А с другой стороны – старичок с бакенбардами и тоже с большими усами Австро-венгерский Франц Иосиф, рядом с ним – итальянский Виктор Эммануил. А потом уже и сидят и стоят другие цари и короли, и президенты, и султаны. Но если наш русский царь, православный царь, царь царей, то почему он не прикажет другим царям прекратить войну, распустить всех солдат домой и жить всем в мире?»

       Илюшка объяснил мне, что это потому наш царь сидит в середине картинки, что картинка-то русская. И что в других странах на картинках в середине сидит их правитель, а наш царь где-нибудь на задворках, что если, допустим, картинка французская, то у них в центре сидит президент Пуанкаре, а если в Америке – то Вильсон. Я не верю Илюшке и обижаюсь за своего царя. Конечно, Илюшка врёт. Понабрался в этом городе всякой чепухи и теперь хвастается, что всё знает.

        На другой день я задал бабушке мучавший меня вопрос.

        - На то воля Божия. Цари тоже повинуются Господу Богу. Без его святой воли ни единый волос не упадёт с головы человеческой. Прогневили мы его, вот и война! Тут уж и цари ничего не могут поделать – это не в их власти
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       Итак – женится Павел. Это я узнал из нечаянно подслушанного разговора матери с бабушкой.

       - Новость, мама, - Зимины собираются женить Пашку. Говорила сама его мать, Дуня. Сватать думают Андрея Кулика дочку.

       - Ну что ж – Бог им в помощь! Андрей и Настя люди хорошие, такой же и девка должна быть.

       - Девка, мама, славненькая. Она так мне нравится, стоит в церкви – кровь с молоком. Нашему бы Андрюшке такую.

       Я остолбенел – Пашка женится! Вот так тихоня! Не может быть! Давно ли мы с ним бегали с самострелом над Варгункой и стреляли в лягушек?! Давно ли объелись бесилы и учились курить?! И вот Пашка женится. Но если это так, то почему же он женится не на Катьке Осетровой, за которой ухаживал до вчерашнего дня, а хочет сватать другую девушку? Мне не терпелось скорее увидеть Пашку самого и узнать лично от него все подробности.

        - Да, Андрей! Видно, пришло время расставаться с вами. Ведь мне уже девятнадцатый год, - огорошил меня Павел, когда я прибежал к нему и застал его за чисткой конюшни. – Да и девка попадается хорошая. Ты ведь должен её знать – Марина Куликова.

       - Да знаю, но плохо! Ну, а как же Катерина? Почему ты не сватаешь её?

       - Оставляю её в наследство тебе, Андрей. Познакомься с нею поближе, кстати, она подруга твоей двоюродной сестрёнки, вот тогда и узнаешь, почему я не хочу её сватать. Это не девка, а какая-то недотрога. По-моему, я ей не нравлюсь. Поведёшь её провожать и только доведёшь до калитки, как она уже скорей прощаться. Что бы ни спросил у неё, в ответ только два слова: «да» или «нет». А так-то она девка красивая, слов нет, этого у неё не отнимешь. Ну, Марина тоже не плохая.

       В определение отрицательных качеств Катерины я Павлу не поверил и решил расспросить Анку. Вскоре она пришла зачем-то к нам и, сделав свои дела, она обратилась ко мне:

       - Братишка, проводи меня немного!

       Мы прошли немного молча. Потом она:

       - Так что же, дружок-то твой за Маринку сватается?

       - Да говорят!

       - А я-я-яй – какой дурак! Какой девкой погребовал, а какую подцепил! Яшкин подтирух, тьфу!

       У Анки был остренький язычок, и она не стеснялась в выражениях. Я догадался, что это за слово «подтирух» и обиделся за Павла.

       - Как ты позволяешь так выражаться? И кто такой Яшка?  – заступился я за Павлову невесту.

       - Тьфу, чистая беда – защита нашлась! Слухом земля полнится. Говорят все, говорю и я!

       - Нельзя, Анка, так! А если бы про тебя кто начал так трепать языком, понравилось бы тебе?

       - Я бы тому глаза выцарапала! Про меня нечего говорить!

       - Вот видишь, тебе обидно! Так и Марине станет обидно, когда до неё дойдут вот такие твои слова.

       - А откуда она узнает, ты что ли скажешь?

       - Я то не пойду и никому не скажу, не только Марине. Но ведь ты же не одному мне трепанула языком. В общем, давай не ссориться. Ты лучше познакомь меня как-нибудь со своей этой знаменитой подругой, которую бросил Павел!

      Не знаю, как это вырвалось у меня с языка. Я страшно боялся знакомства с девчатами, но Анка поймала меня на слове.       

      - Хорошо! Приходи к нам в воскресенье после обедни, я приглашу её к себе.

      Я дал слово и в первое же воскресенье, управившись со скотиной и постригшись у дяди Гриши – он был нашим уличным парикмахером – пошёл к Киселёвым, проклиная в душе свою трусость и поспешность, что назвался. 

       В курене у Киселёвых уже сидели и щёлкали семечки Анка, Катерина и ещё одна девушка, которую я видел в первый раз. Так близко днём я не видел Катерины с самой Казанской, когда я катал девчат на каруселях.

       - А всё же хороша девка! – про себя подумал я. – Напрасно Пашка обошёл её.

       Незнакомая девушка была прямой противоположностью Катерине – светло-русые волосы, белесые брови, белое с веснушками лицо. Глаза серые, нос прямой, немного широкоскулая.

       - Ну, заходи, заходи, братишка! – пригласила меня Анка, когда я остановился в дверях зала, где они сидели, и в нерешительности мял свою шапку. – Заходи, знакомься.

       Я робко вошёл и, подавая первой руку незнакомой девушке, назвал своё имя.

       - Лиза! – привстала та.

       - Ну, а с Катей мы уже знакомы, - напуская на себя развязность, подал я руку Катерине, а потом хозяйке.

       Поздоровавшись, я присел на край стула и что делать дальше, не знал, тем более, что тотчас же куда-то ушла Анка. А мои новые знакомые бесцеремонно рассматривали меня, шептали что-то друг другу на ухо и смеялись. Я чувствовал, как приливает к лицу кровь и никак не мог побороть в себе безотчётную робость и о чем-либо заговорить с ними.        

      «Какие-то дуры необтёсанные, смеются чуть ли не в морду», - с досадой думал я, поглядывая на дверь, за которой так некстати скрылась Анка.

      Посекретничав и насмеявшись, девчата умолкли и занялись семечками, предложили и мне. Я поблагодарил и отказался. Не зная, что говорить, я молчал и всё постыдно теребил шапку. Наконец, из этого тупика нас вывела заглянувшая в зал Анкина мать тётка Маша.

      - Ну, чего вы сидите, как чурбаны? Взяли бы да хоть в «дурака» сыграли!

      Катерина встала, подошла к комоду и вернулась назад с колодой карт.

      - Подвигайтесь, Андрюша! – пригласила меня Катя и покраснела.

      В этот момент появилась Анка с графинчиком вина и стала накрывать на стол.

      Партнёром в «подкидного» мне досталась Катерина, и я немного оживился, шутливо упрекая её за неумелые ходы и промахи. От вина я отказался и,  оставшись с Катериной несколько раз в «дураках», вскоре попрощался до завтра и ушёл домой. Катя оставила в моей душе какой-то след, но ни завтра, ни послезавтра я к Киселёвым не пошёл. Илюшка – он учился в городе в учительской семинарии – прислал мне несколько книжек Жюля Верна. Я засел за эти книжки, с которыми не нужно было объясняться ни в какой любви и ничего не надо было придумывать и ломать голову, что сказать, а только выслушивать ворчание экономной бабушки, «сколько зря жгётся фитогену».

       - Да на что хоть бы путное, - не унималась бабушка, - на псалтырь или Евангелие, а то чёрт те на что!

      Дня через четыре прибежала Анка.

      - Ну, ты что же не приходишь? Бедная девка!

      - Да понимаешь, Нюра,… - и я стал что-то лепетать в своё оправдание.

      - Но хоть нынче-то придёшь?

      - Да не знаю, Нюра, наверное, нет! Мне, право, некогда!

      - Эх ты, тюха-матюха! Тюфяк! Тьфу! – и она обиженная ушла.

      Это был декабрь 1915 года. Мне шёл шестнадцатый год. До самых святок я никуда не вылазил. Если Егорка заходил за мной и приглашал пойти куда-нибудь погулять, я увлекал книжками и его. И он просиживал у нас до полуночи. Несколько раз заходил Павел и приглашал меня с собой на «улицу», но я под разными предлогами отказывался. «Улицы» меня не тянули.

       Иногда чтение откладывалось, и я шёл в «клуб» к Забродиным, чтобы послушать самые свежие новости не только станичные, но и с театра военных действий. Газеты писали о зверствах немцев. В этом году, в октябре, стала на сторону Германии и объявила нам войну Болгария. «Политики» из этого «клуба», стуча усердно молотками и старательно орудуя дратвой, возмущались вероломством много обязанного нам народа, а с их Фердинанда «сдирали с живого кожу».

      В эти же дни через нашу станицу в станицу Семикаракорскую гнали на строительство шлюзов большую партию пленных немцев. В ожидании этапа возле станичного правления готовился для пленных обед, который варился тут же в больших котлах. А к сколоченным на скорую руку  из неотёсанных досок столам станичники сносили хлеб, кто сколько мог. И странное дело, хлеб несли охотно. Ни у кого на этих врагов в то время, когда газеты писали об их зверствах, не было никакой злобы. Великая русская душа!

       Когда пригнали этап и рассадили за столы, подав жирный, из свинины, борщ, толпа станичников и станичниц запрудили всю площадь. Каждому хотелось посмотреть на этих вояк, что Кузьма Крючков по одиннадцати штук сажает на пику. Но ничего особенного станичники не увидели. Такие же люди, как все. Только одеты не так, как наши солдаты или казаки, а во что-то серо-зелёное, да разговор не наш. Взрослые стали расходиться, а детишки и мы, подростки, до самого темна толпились у здания школы, куда разместили на ночь пленных. А они, почти не охраняемые, высовывались из окон и, улыбаясь и смеясь, что-то лопотали на своём языке.

      Огромный ацетиленовый фонарь в церковной ограде – новинка, введённая в станице отцом Иваном - делала церковную площадь у школы настоящим днём.
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      Списавшись с дядей Андрияном, Зимины получили от него разрешение на женитьбу Павла. Помимо разрешения дядя обещал во что бы то ни стало выхлопотать себе отпуск и побывать у сына на свадьбе. На святках Павел послал к Марине сватов.

      Итак, сосед и друг детства, инициатор и заводила всех наших проказ, замечательный товарищ и искусный рассказчик, откалывался от нас с Егоркой и переходил в разряд «женатых». Мне было невыразимо грустно и жаль расставаться с ним и оставаться теперь почти в одиночестве с одним Егоркой, таким же «монахом», как и я, если не хуже.

       Как близкий друг и сосед я со дня сватовства обязан был присутствовать на всех, связанных с этим делом церемониях: сговорах, вечеринках, потом девичнике, затем на «подушках» и, наконец, в «боярах». Это было моё первое выступление в «свет», и я ещё твёрдо не знал, как себя вести на этих церемониях.

       В назначенный день жених, Сёмка Лосев, Мишка Карасёв и я, нагруженные четвертями с вином и с гармошкой, пошли к невесте вслед за «старыми» сватами. Егорку Павел приглашал тоже, но он испуганно отказался. Поэтому только наша тройка и представляла мужскую часть пришедшей с женихом молодёжи.

       Увидев невесту в сиянии её предъобручального счастья, я внутренне ахнул от восхищения. Это была самая настоящая русская чернобровая красавица. У неё не было таких правильных и тонких черт лица, как у Катерины. Но немного широкое, белое, как и батистовая её блузочка, лицо, чёрные полудужья бровей, длинные и пушистые ресницы, живые карие глаза, длинная тёмно-русая коса,  рост выше среднего  и стройная фигура делали её невыразимо привлекательной. До этого я видел Марину раза три, но видел ночью. А так как «ночью все кошки серы», я не понял тогда Павла, почему он променял Катерину на эту девушку. Сейчас же, по-праздничному одетая к торжественному обряду обручения, она была прекрасна.

       « Да-а-а! Губа у Пашки - не дура! -  с завистью подумал я. – Но как же он отбил её у Яшки, её прежнего ухажёра?»

       Как всегда при таких случаях, в доме невесты и возле него было полно народу, как приглашённых, так и ещё больше праздных зевак-зрителей не только под окнами, но и в самом доме. Таков был обычай. 

       Пока торговались между собой сваты и пока Павел с невестой стояли перед испытующими и оценивающими взорами публики, вся приглашённая молодёжь как со стороны жениха, так и со стороны невесты, дожидаясь своей очереди и права повеселиться, торчала в коридоре среди зрителей. И тут, в толпе последних, я увидел Катерину. 

      « Да, всё же Катерина красивая девка, ничуть не хуже Марины. Но почему же это меня не так уж особенно и тянет к ней?» – подумал я.

      С Катериной были Анка и Лиза. Катерина что-то шепнула своим подругам, и они все трое мне поклонились.   

      « А что же это Поли нигде не видно? – продолжал думать я. – Сёмка тут, а ухажёрки нет».

      Я не знал, что у Поли были очень строгие родители и, не балуя особенно своих двух девок-невест, держали их почти постоянно на своём Кадамовском хуторе. Я надеялся в толпе зрителей увидеть ту синеглазую незнакомку, которую я видел в садах, но сколько я ни смотрел, среди этой коридорной публики её не было.

       Окончив сговоры и подкрепив их обильным возлиянием, «старые», в числе которых была и моя мать, ушли продолжать отмечать торжество к Зиминым. И молодёжь осталась одна. Невеста открыла бал, по местному – «вечерушку». На таких вечерушках могли танцевать, по станичному обычаю, не только приглашённые, но и все зрители. После вечерушек полагался ужин, на котором уже имели право присутствовать только приглашённые гости. Но было и некоторое исключение. За столами приглашённые обязаны были сидеть парами, так как мужскому полу не полагалось садиться в одиночку. Не имеющему пары кавалеру предоставлялось право приглашать на ужин любую из облюбованных им зрительниц от окон, для которой это почиталось за большую честь. Присутствовавшие же приглашённые девушки таких прав не имели.

       Итак, невеста открыла бал. Павел, он же жених и он же гармонист, стал играть на баяне. Пары завертелись. Он немного поиграл, а потом под предлогом, что устал, передал гармошку мне, чтобы я его подменил. Разве он зря, тайно, чтобы пока не узнала ни одна душа в станице, учил меня в свободную минуту тому, чему учился сам у одного старого станичного гармониста? Краснея, я стал отнекиваться.

      - Да возьми хоть попробуй! – уговаривал меня Павел. – Ведь он, братцы, умеет играть не хуже меня, - открыл он нашу тайну публике.

      Краснея всё больше и больше от смущения и робости, замирая от страха, я взял в руки гармошку и начал своё первое музыкальное выступление. Пары так же, как и под Павлову игру, плавно закружились, и мне стало казаться, что и у меня выходит недурно. Я даже заметил, что на меня все смотрят с крайним изумлением.

      Во время небольшого перерыва я попросил невесту оставить Катерину, которая не была в числе приглашённых, на ужин. Несмотря на то, что Катя была её бывшая соперница, невеста согласилась. Сидя за столом рядом со смущенной Катериной, я вёл себя недопустимо развязно. Во-первых, меня опьянило моё первое, причём удачное, выступление на двухрядке, а во-вторых, я пил. С отвращением, но пил. Пил даже по полному стакану и напропалую ухаживал за своей дамой, энергично её потчевал и развлекал анекдотами. Она оправилась от смущения и оживлённо и радостно  реагировала на каждую мою шутку. Нашим весельем заразились сначала соседи, а потом и все. Я стал рассказывать громко анекдоты, и все хохотали от души.

       Когда после ужина все опять вышли в коридор и на веранду прохладиться и дать возможность невесте убрать столы, чтобы освободить место для продолжения танцев, я решил поразить публику своими умопомрачительными познаниями из области акробатики. Для этой цели я влез с веранды на акацию, которая росла у самой веранды, и начал выделывать перед ахающими девчатами некоторое подобие акробатических номеров, которые я видел когда-то на «Алексея» в странствующем цирке. Выбрав более или менее горизонтальную ветку, я сел на неё, а потом, быстро откинувшись назад, повис на согнутых коленях вниз головой. Так я, под пронзительные крики девчат, проделал несколько раз. Но коронный номер был впереди и заключался в том, чтобы, откинувшись назад, удержаться на ветке одной ногой.

      При исполнении этого номера, когда к акации подбежал кем-то осведомлённый Павел, чтобы снять с импровизированного турника «акробата», я не удержался и свалился с акации вниз головой почти с двухсаженной высоты и здорово разбил себе голову. Девчонки пронзительно завизжали и с криком: «Андрюшка убился!» - кинулись сначала врассыпную, но, увидев, что я с помощью Павла поднялся, стоял на ногах и держался за голову, окружили меня и участливо спрашивали, здорово ли я ушибся. А кровь заливала мне лицо и новую, сшитую матерью специально для этого дня верхнюю, чёрного сатина,  рубашку, предмет моей давней мечты. Мать всё время одевала меня в ситцевые рубашки по соображениям экономического характера: «И этих тебе не настачишься – как собаки на тебе всё рвут!»

      Кто-то принёс воды и стал смывать с головы и лица кровь. Катерина стала перевязывать мне голову. Потом меня увели в летнюю хату-стряпку, сняли с меня окровавленную рубашку и кто-то из невестиных подруг и Катерина помыли её и просушили у жарко горевшей печи, прогладили и надели на меня. Мне было очень больно и стыдно, но я старался держаться молодцом и уверял всех, что мне нисколько не больно. Я шатался по залу среди танцующих в белой повязке из Катерининого батистового носового платочка и ещё из чего-то, как индус в чалме на обёртке туалетного мыла «Бодло», мешал им танцевать и пытался выделывать курбеты сам.

      Павел и Марина несколько раз увлекали  меня в другую комнату и уговаривали посидеть или прилечь отдохнуть. Но разве до пьяного доходят разумные советы со стороны трезвых? Этим своим развязным и безобразным поведением я страшно шокировал бедную Катерину, и она, как я потом узнал от Анки, краснела за меня до слёз. Наконец, общими усилиями нашли спасительный предлог отделаться от меня. По обычаю, парень, пригласивший девушку на ужин со стороны, обязан был после вечеринки проводить её до дома. Воспользовавшись этим правом, Катерина увлекла меня с собой в качестве провожатого. Нахлобучив с трудом на свою забинтованную голову фуражку, я повёл провожать свою даму. Вся компания облегчённо вздохнула. 

       Несмотря на конец декабря, на улице было не холодно. Выпавший в сочельник небольшой снежок быстро потаял, и на дворе стояла погода, про которую в станице говорили: «На Рождество песком дворы усыпали». Свежий воздух и небольшой ветерок немного отрезвили меня. До меня, наконец, дошло, что вёл я себя безобразно. Я взял Катерину под руку и стал просить у неё прощения. Я говорил ей, что виной всему – проклятое вино, которое я вообще-то не пью, но что сейчас я напился только ради неё, чтобы быть смелее, чтобы она не скучала, что переоценил свои возможности и прочее, и прочее. 

       - Видите, Андрюша, до чего может довести неосторожность? (Она не сказала «пьянство») Это вам будет наука. Хорошо ещё, что земля талая. А если бы была мёрзлая? – участливо читала мне материнскую нотацию Катерина.

       Я дал ей слово, что это – первый и последний раз, что больше такого не повторится никогда! 

       Стоя у её калитки, я хотел было спросить, почему у неё разладилось с Павлом? Почему, ухаживая за нею, Павел сосватал другую? Но счёл этот вопрос просто неуместным, быть может, даже обидным для неё и ничего не спросил.
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       Утром, увидев на мне белый бинт с пятнами крови, мать ахнула.

       - Где это тебя нечистые носили, а? Где это тебя, драться начинаешь?! Этого ишшо не хватало!

       - Да подождите, мама, не ругайтесь, выслушайте!

       И я рассказал матери, что это никакая не драка, а просто, когда я шёл со сговор домой поздно, нечаянно обо что-то споткнулся, упал и немного стесал себе лоб.

       - Верь ему, верь! – подала голос из-за двери бабушка. – Я тебе давно говорю, точно он у тебя доходится! Ишь, кавалер зассатый! Пелёнки ишшо как следует не высохли, а туда же! Взяла бы да выпорола его, как следует!

       - А ну, развязывай голову! – не слушая свекрови, скомандовала мать.

       Я стал развязывать повязку, но она серединой присохла к ссадине и причиняла мне боль, от которой я стал морщиться.

       - Подожди, не тяни! Дай я отмочу тёплой водой!

       Мать намочила чистую тряпочку и стала прикладывать к присохшему месту бинта.

       - Смотри, тут ишшо чей-то хорошенький платочек, наверное, барышни какой? Откуда же ты его взял, если говоришь, что шёл домой один и упал? А рубашка-то, рубашка! Вся в пятнах и уже кто-то отстирывал и отглаживал. Ну, то и будешь носить, этак на тебя не настачишься! 

       Я понял, что соврал неудачно, но пока не признавался. Наконец, бинт отпал. Под ним была большая, но не глубокая, уже не кровоточащая ссадина выше левой брови и наискось к волосам. Кровь не шла, но ранка ныла. Завязывать я её не стал, попросил мать постирать и погладить платочек и пошёл во двор управлять скотину. 

       Во время завтрака к нам пришла Анка. Поздоровавшись и отказавшись от приглашения позавтракать, она, что называется, продала меня. 

       - Ну как, болит? Ничего, пройдет! Вот кабы ты не дураковал, так и голова бы была целая, а то шуты занесли его на акацию…

       - На какую акацию?

       - Да разве вы, тётечка, не знаете? Ведь это его черти с акации снесли! Форсил перед девками, начал перекидушки устраивать ну и полетел на землю вниз головой…

       - Ты же говорил, что…                                       

       - Вот, вот – я тебе что говорю? – вмешалась, как всегда, бабушка, а я в досаде показывал своей недогадливой кузине кулаки.

-
Да ты меня кулаками не стращай, - отмахнулась Анка  и перевела разговор на какое-то материнское поручение, ради которого она вроде пришла к нам. Уходя, она кивнула мне:

- Проводи!»

       Когда мы вышли за калитку, я начал её упрекать.

       - Ну, зачем ты сказала матери, что я упал с акации? И откуда ты знаешь, ведь тебя там не было?     

       - От Катьки узнала, от кого же? Я чуть свет у неё была. Ну, братишка, оказывается ты славно играешь на гармошке! И когда ты этому научился? Бедная Катька, теперь совсем пропадёт! Нужно, братишка, теперь свою покупать. А нынче будешь у Маринки на вечерушке?

       -Буду!

       И она побежала, а я пошёл к Зиминым. Павел только что пришёл от невесты и занимался кое-чем по двору.

       - Ну, как голова? – встретил он меня, смеясь. – Ты уже и бинт снял? Я не знал, Андрей, что ты выпивши такой неспокойный. Разошёлся, прямо удержу нет. Смотри, нынче такого не натвори!

       -Да я и пить теперь не буду!

       Вечером на полагавшейся после сговор второй вечерушке Павел и не взял в руки гармошки. Играл всё время я. А после танцев я наотрез отказался от ужина, так как боялся напиться опять, и пошёл провожать Катерину. Подойдя к её калитке, я опять начал просить прощения за вчерашнее. 

       Катерина успокаивала:

       - Да ничего, Андрюша! Ну что вы так переживаете? Бывает! А когда это и где вы научились так хорошо играть на гармошке? Это ведь Пашина гармошка, своей у вас нет?

       - Пока нет.

       - Плохо, нужно иметь свою, а то Павел скоро отколется, и что вы тогда будете делать?

       - Буду стараться заиметь свою.

       Я попросил у неё оставить на память  платочек, которым она вчера перевязала мне голову,  попрощался и ушёл домой. И это было моё последнее свидание с Катериной по причинам, изложенным ниже.
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       Всю дорогу домой у меня не выходили из головы Катины слова «нужно иметь свою». Но так как любая покупка связана с тратой известного количества того, что называется деньгами, а у меня их не было ни копейки, то передо мной встал вопрос: а где же их взять на эту покупку? И покупка такой вещи, как гармошка, которая стоила не менее двадцати рублей, сейчас стала для меня совершенно неразрешимой задачей. Попросить двадцать рублей у нашего «казначея» - бабушки, это так же безнадёжно, как и отказаться говеть в Великий пост. Пригласить в свою компанию Егорку – это было бы легче в смысле финансов, - но тогда гармошка не будет моей нераздельной собственностью.

       И меня осенила мысль. Если меня раньше гнали в церковь чуть ли не палкой, а иногда было и это, то теперь я, к великой радости бабушки, стал настолько набожным, что не стал пропускать ни одной, даже не обязательной для меня, церковной службы. И в мои карманы стали сыпаться гривенники и даже двугривенные на «свечку», на «маслице Богово», «старцам». На это бабушка не скупилась. Но на всё это тратилась мною только половина денег. Вторая же половина шла в фонд приобретения задуманной покупки. А уж потом я что-либо придумаю, когда этот «фонд» реализуется в гармошку. А может, поможет какая счастливая случайность.

        И вот эта счастливая случайность представилась. Как-то в конце февраля, перед самой свадьбой Павла, когда он был занят пред брачными делами, я повёз в Новочеркасский арсенал военную почту, три небольших посылочки в действующую армию – моему отцу и Пашкиным отцу и дяде. И мать Пашки тётка Дуня и жена дяди Артёма тётка Марфа отвалили мне за эту услугу целых два рубля.

        Из-за невылазной грязи проехать подводой до города было невозможно, и я поехал в город верхом на Игошке. Сдав в арсенал у Троицкой церкви (теперь это место называется «круг»), я поехал к дяде Паше, чтобы дать возможность отдохнуть измученному Игошке. За моё удивительное сходство с их сыном Володькой меня очень любили и дядя, и тётка Мария Сергеевна и приглашали бывать у них при случаях запросто.

        Не успел я заехать во двор, как меня заметили в окно Володька и Тимошка. Они выскочили ко мне, помогли организовать кормёжку Игошке и стали тянуть в дом. Но так как я был по уши в грязи, я решил не идти в их барские апартаменты, а подождать во флигеле, пока Игошка будет отдыхать и подкрепляться на обратный путь. Поэтому, когда ребята начали меня тянуть в комнаты, я стал упираться, отказываться, ссылаясь на то, что я весь в грязи. Видно, моё препирательство увидели в окно, так как на крыльцо вышли дядя с тёткой и ещё одна солидная, разодетая в шёлк и меха дама с бесчисленным золотом на пальцах, запястьях рук и в ушах, похожая на Марию Сергеевну, но моложе её.

       - Неужели это московская фабрикантша? – подумал я. – Или ещё какая тёткина сестра?

       От матери я знал, что у тётки Марии три сестры и все живут в Москве. Двое замужем за какими-то чиновниками, а третья, как я уже говорил, замужем за одним из сыновей фабриканта Морозова. Что эта богачка здорово помогает старшей сестре, Марии Сергеевне, и деньгами, и богатыми посылками. Знал я также от матери, что Дуся, так звали фабрикантшу, ровесница ей и что когда они были девчонками, в то время, когда ещё дядя Паша только что женился на тётке Маше, они с Дусей дружили, как свахи.

      - А я-я-яй – какой застенчивый! Какой скромница! А ведь мать у тебя была бедовой, я ведь когда-то дружила с твоей матерью. Ты не знаешь, кто я?

      - Догадываюсь, вы, наверное, сестра тёти Маши?

      - Ну, идём, идём, а то мы тут помёрзнем. Знакомиться ближе будем в доме.

      Тут я решил проявить всё своё джентльменство. Что, дескать, и мы не лыком шиты. Я извинился и пошёл к желобу. Моросил дождик, и из него тонкой струйкой бежала на зацементированный водоотвод вода. Тщательно вымыв грязные сапоги, я пошёл во флигель, где жила прислуга, снял с себя дорожный мокрый чекмень, помылся и только после этого в сопровождении ни на шаг не отстававших от меня ребят вошёл в дом и поздоровался ещё раз.

       Московская гостья стала меня бесцеремонно рассматривать и расспрашивать о матери. Я старался отвечать сдержанно, вежливо и «по-городскому», но без тех коверканий, которые я так ненавидел у своих двоюродных, особенно Володьки.

       Между тем тётя Таня (прислуга) поставила на стол ещё один прибор – они как раз собирались обедать - и пригласили меня. Я не стал церемониться и принялся за городской суп.

       «Интересно, а что же ест фабрикантша? – думал я между тем. – Может, тоже что-нибудь золотое или бриллиантовое, как царь дяди Лазаря?»    

       Но каково же было моё изумление и разочарование, когда гостья, отказавшись от аппетитного супа и соблазнительных котлет, подвинула к себе тарелку с квашеной капустой и начала её есть не с белым пшеничным хлебом, а с ржаным.

      « Вот это так богачи, - окончательно разочаровался я, - вся в золоте, а ест кислую капусту, на которую и смотреть-то тошно. А, может, уже пост и она говеет? Так нет – ещё мясоед. Не понимаю».

       Чтобы не показаться знатной маминой знакомой жадным, неотёсанным деревенщиной, я, несмотря на то, что был изрядно голоден, ел медленно, съел очень мало и захотел есть ещё больше. Посидев для приличия ещё немного, я стал торопиться домой, ссылаясь на то, что уже поздно, а ехать кругом двадцать пять вёрст, что грязь и прочее. Ребята стали меня удерживать, но дядя Паша на них прикрикнул, и я стал прощаться. 

       Прощаясь, тётя Дуся вынула из ридикюля синие пять рублей и, сверкая камнями  золотых перстней, дала мне их «на гостинцы». Я в то время не особенно разбирался в соблюдении достоинства собственного «я». Я думал, что это бывает только в книжках, когда подачку считают оскорблением, но что в жизни на эти вещи смотрят иначе. Поэтому, поломавшись немного для приличия, от пятёрки не отказался и даже пожалел, что так мало. Ох, как мне нужны были деньги!

       Я поблагодарил за подарок, ещё раз попрощался и уехал. Выехав за Хотунок, я с наслаждением  принялся за домашнее сало и хлеб, которые у меня лежали в притороченном к седлу мешке. Сало я прикончил всё, а хлебом поделился со своим верным и безотказным транспортом – Игошкой, который доставил меня до дому уже затемно.

       Когда я дома рассказал матери о встрече с её бывшей подругой, теперь богатой фабрикантшей, передал от неё привет и похвалился пятирублёвым подарком, мать прослезилась.

       - Значит, она не помнит обиды, - говорила она, вытирая слёзы, - а я ведь перед нею виновата.

       И мать рассказала случай из далёкого детства. Как-то раз, после женитьбы, Павел Павлович приехал в гости к отцу и матери на престольный праздник «Алексея» и привёз с собой всех своих свояков и своячениц, в том числе и вот эту, тогдашнюю Дуньку, ровесницу матери.

       Тесть Павла Павловича, хоть и занимал хорошую по тем временам должность военного писаря при Новочеркасском станичном правлении, но, имея большую семью, жил скудновато. Поэтому, отправляя в станицу к сватам на престольный праздник своё многочисленное потомство, не смог их оделить даже немногими, полагавшимися к таким праздникам копейками. Богатый же зять Павел Павлович, бывший тогда в зените своей славы гвардейского портного, не догадался это сделать со своей стороны. И вот,  когда хозяйка, подросток Катька – моя мать – получила от отца к празднику десять копеек, глаза у гостьи-подруги разгорелись, и она начала подбивать «сваху» пойти к торговцам и накупить на все эти десять копеек сладостей. Но мать, имевшая на этот капитал другие виды – купить ленту и гребешок, зажала это богатство в ладони и так ничего из сладостей не купила и городскую гостью на эти деньги не угостила.

       - Значит, она забыла про это, - закончила свой рассказ мать.

       А я торжествовал. Как же, фонд моей гармошки составлял уже около десяти рублей: из сэкономленных на свечках и «Боговом масле» около двух рублей, двух рублей тёток Дуни и Марфы и подарка фабрикантши.  
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       В последних числах февраля Павел венчался. Я был у него в «боярах» на дядином коне Мишке. Во время венчания, в ожидании выхода «молодых» из церкви, бояре гарцевали по церковной площади, бравируя своим удальством и умением ездить на лошадях.

       Помня полёт с акации, я вёл себя сдержанно. Я только ездил на Мишке взад и вперёд и щеголял новеньким блестящим седельным набором. Это был набор жениха, сейчас ему не нужный, и в такой торжественный день Павел охотно дал мне его напрокат.

       Но когда «молодых» повезли из церкви домой кружными улицами к жениху, я, забыв акацию, дал волю своему сытому, просившему повод Мишке. Увлекая за собой остальных всадников-бояр, я мчался на своём коне то с одной стороны свадебного поезда, то с другой, то залетал вперёд, то отставал и опять догонял. За нами гнались собаки, пытаясь ухватить лошадей за хвосты.

       За боярским столом у Павла я, вопреки данному слову никогда не пить, все-таки не удержался и немного выпил. Обнимая счастливого «молодого» и целуя его, я прощался с ним так, как будто он уезжал навсегда. Рядом рыдала давнишняя поклонница Павла – дурочка Маша, бабки Сетчихи дочь. Когда-то ей внушили, что Павел – её суженый  и обязательно на ней женится. И она с тех пор только этим и бредила. 

       Хорошенькая вообще, а в подвенечном уборе особенно, «молодая» сначала со своей «соперницы» хохотала, потом обиделась, начала ревновать, пока кто-то не догадался увести Машу в стряпку и предложил ей в виде компенсации за потерю возлюбленного обильное угощение из остатков от стола. Маша с жадностью накинулась на эти вкусные объедки – она никогда не наедалась и сейчас, поглощённая их уничтожением, забыла своё горе.

       После женитьбы друга я некоторое время часто ходил к ним. Но поведение Павла вскоре отбило у меня это желание. Он вёл себя по отношению к своей молодой жене исключительно развязно, похабно. Если поблизости не было никого из старших, он позволял при мне такие выходки, что я от чувства неловкости готов был провалиться сквозь землю. Обыкновенно это было в сеннике при даче скоту корма на ночь. Балуясь, он шутливо валил хохочущую жену на сено и шлёпал ладошками по некоторым местам. А я, краснея за Павлову бестактность, отворачивался. Это в лучшем случае. А то, схватив меня и Марину, валил нас обоих на кучу сена, причём меня обязательно на Марину, забрасывал нас сеном, а потом садился сверху на меня и громко хохотал, испытывая какое-то непонятное для меня наслаждение.

       Я сначала стыдился, выкарабкивался и убегал, а потом начал из этой забавы Павла извлекать некоторое удовольствие и для себя. Я теперь уже сопротивлялся слабо, и когда Павел, забросав нас сеном, садился на меня, я совершенно безнаказанно и безбоязненно целовался с его хорошенькой женой. А она почти не сопротивлялась. В последующие такие игры, увлекая за собой Марину, я старался падать первым. Потом, делая вид, что хочу выбраться, пыхтел, выворачивался, делал как можно больше движений и в этот момент вроде нечаянно запускал то одну, то другую руку в «святое святых», в «монополию» Павла. Марина отчаянно дрожала, и дрожь эта передавалась и мне. Но идти дальше этого мне претило. Мне противно было то, что при моём непосредственном участии моему хорошему другу со стороны слишком податливой молодайки могут быть наставлены рога.

       Я стал ходить к ним всё реже и реже, а потом, при наступлении весны, и совсем перестал.  
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       Недели через три после Пасхи пришёл домой для окончательной поправки после ранения наш сосед Антон Иванович Черкасов. Сообщить о моём отце что-нибудь он не мог, так как служил в другом казачьем полку.

       До войны он и мой отец почти каждый год отправлялись к Дону ловить селёдку. Вспомнив старую традицию, дядя Антон пригласил меня поехать «покидаться немного черпаком». У него сохранился этот довоенный черпак – снасть для ловли селёдки, а у нас сохранилась лодка, но только довоенной смолки.

       Мы раздобыли смолы, отремонтировали лодку и поехали к Дону. Сельдь шла плохо, и мы вынуждены были целыми днями скучать от безделья, слонялись по берегу по таким же праздным соседям или валялись в балагане. Дядя Антон рассказывал про войну. Томясь от скуки, я каждый вечер просился у своего напарника в станицу. Мне хотелось «на улицу», и я здорово ещё скучал по гармошке, которую всё же купил случайно в Заплавской за пятнадцать рублей. Брать её сюда, к Дону, я жалел. Но дядя Антон под предлогом того, что косяки сельди могут пойти каждую минуту и что он тогда будет делать один и особенно без лодки, меня не отпускал. Аргумент был убедительный, и мне волей и неволей приходилось покоряться. А сельдь всё не шла и не шла. Но вот у нас кончились харчи, и дяде Антону пришлось снарядить меня за ними в станицу в ночь со строгим наказом ни минуты дома не задерживаться. Я торжественно обещал и уже в сумерках отправился в станицу. Примерно через час я был уже дома. Попросив мать, чтобы она приготовила всё, что нужно и оповестила о том же Черкасовых, я побежал с гармошкой «на улицу», где среди девчат была и Катерина.

       «Улица» была в полном разгаре, как вдруг со всех сторон послышалось хлопанье арапников и крики: «Держи, держи!»

       - Облава! – крикнул кто-то, и все кинулись врассыпную.

      Я тоже кинулся наутёк, как вдруг чьи-то руки впились мне в плечо. Перегар вина ударил мне в нос, а пьяный голос прохрипел:

       - А-а-а! Попался, подлец… безотцовщина!… Мать твою!…

       - Сам атаман, - со страхом узнал я в схватившем меня человеке нашего атамана Алексея Васильевича Карасёва. И я понял, что если только атаман доведёт меня до станичного правления, мне не миновать дня три полоть по станичным улицам колючки. С этой целью и делались ночные облавы на «улицы», оправдываемые пресечением нарушения ночной тишины и спокойствия.

       Получив в руки атаманскую насеку, Алексей Васильевич начал возрождать свои полковые замашки. Перед станичниками стал кичиться своим положением, надменно с ними обращаться, преднамеренно не замечать, уязвлять их самолюбие, унижать казачье достоинство.

       - Ну, погоди, при следующих выборах ты прокатишься на вороных, как миленький, - роптали наиболее уязвлённые.    

       Всё это он делал особенно в пьяном виде, а трезвым бывал он редко. Особенно, выпив, он любил разгонять вечерние летние молодёжные сборища самого невинного характера. Захваченную при таких облавах молодёжь держал при станичном правлении своей атаманской властью до трёх дней, используя, как я уже сказал, на прополке улиц.

       - Идем, негодяй, идём, я тебе покажу!

       Он цепко держал меня за плечи и вёл в сторону станичного правления. Я понимал, что если атаман доведёт меня до правления и посадит, то дядя Антон насидится без хлеба да и сельдь пропустит.  И я решил любыми средствами вырваться от атамана и во что бы то ни стало уйти. Атаман доводился дяде Антону родным дядей по матери, но рассчитывать на это было нечего. В таких случаях атаман был неумолим и к родне.  

       Впереди и сзади нас очередная смена сидельцев вели арестованных ребят и девчат. Ребята упрашивали их отпустить, девчата плакали. Но упиваясь своей властью «халифов на час», сидельцы не обращали на эти просьбы ни малейшего внимания. 

       - Дядя Алёша, отпустите! – просился я. – Мне же к Дону нужно ехать!

       - Какой я тебе «дядя Алёша, подлец? – хрипел атаман.

       - Господин атаман…Ваше благородие! Отпустите, меня же над Доном ждёт дядя Антон Иванович, - хныкал я, - он же сидит без харчей!

 -Такой же сукин сын, как и ты! – охарактеризовал атаман своего племянника-фронтовика.

        Мы вышли на церковную площадь, и тут у меня молниеносно созрел план побега. На церковной площади, между школой и церковью, вился небольшой, промытый дождями и снеговыми водами, сухой песчаный водосток. Когда мы начали переходить эту небольшую рытвину, я рывком нагнулся, захватил в горсть песка, и не успел атаман приподнять меня за шиворот, как я бросил этот песок атаману в глаза. И когда он инстинктивно отнял от меня руки, чтобы защитить ими глаза, я вырвался от него и побежал. Сначала я слышал за собой топот нескольких ног, иступлённый крик атамана: «Держите его, держите мерзавца!», но постепенно всё стало затихать, только со стороны моего побега слышался глухой гомон, но скоро утих и он.

       Я ясно отдавал себе отчет в том, что поступок мой граничит с беспрецедентным хулиганством, которое даром мне не пройдёт. Хорошо, если ничего не отразится на глазах, а если будут болеть или, не дай Бог, ещё ослепнет?

       Я страшно перетрусил, но рассуждать было некогда. Не будя матери и не спрашивая её, приготовила ли она что-нибудь и где всё это, я поставил гармошку на место, спустился в погреб, насыпал в карманы пшена, схватил пару хлебин и куска три сала и, не заходя за харчами к Черкасовым, скорее бросился в сад. А через минуту я уже грёб по половодью к Дону. Погони я не замечал, а она могла быть, так как я проговорился атаману, что мне нужно к Дону. 

       Будить дядю Антона я не стал. Привязав за прикол лодку, я тихо залез в балаган и притаился, ожидая не позднее, как завтра, заслуженного возмездия. С другой же стороны, я страшно был зол на несправедливость судьбы. Атаман, в сущности, такой же человек, как и мой отец, только лет на семь старше его. На фронт его не взяли по возрасту. Живёт, как и жил. Война его не коснулась ни с какой стороны. Ходили слухи, что «бегает» по слабовольным или зависимым жалмеркам. Кто не отвечает ему взаимностью, тех он старается притеснить, ущемить, задержать и без того мизерные пособия семьям фронтовиков. А мой отец и отцы других ребят проливают вот за таких церберов свою кровь. И вот такие обормоты так несправедливо называют нас «безотцовщиной» и не дают даже возможности невинно повеселиться.

       Утром я рассказал всё дяде Антону. Он не на шутку встревожился и не столько за своего дядьку, как за меня. В случае несчастья с атамановыми глазами меня, как дерзкого хулигана, могут всенародно отпороть на станичном сходе. И мы с Антоном Ивановичем стали ждать к нам сюда карательной экспедиции. Но она не прибыла ни утром, ни днём. Не было её и к вечеру, и на следующий день. Узнать, что делается в станице, было не у кого, и только к вечеру второго дня кто-то из соседних рыбаков рассказал дяде Антону, а он мне, как атаману при облаве кто-то из пойманных ребят засыпал песком глаза, что это сделал вот такой-то, то есть я. Но атаман упорно делал вид, что не угадал. Глаза же атамановы пострадали не очень. Их быстро промыли, и они только покраснели.

       Я недоумевал. Как это атаман меня не узнал? Ведь он же прекрасно меня знает. А гармошка? Не разобрав в темноте лица, по гармошке можно же было определить, кто её хозяин? А слово «безотцовщина»? Ведь оно, конечно, относилось ко мне, узнанному. А ссылка на голодного дядю Антона? Так в чём же дело? Мне было непонятно такое поведение атамана, и я уже начал жалеть, что недавно так его несправедливо ругал, обзывая всякими нехорошими прозвищами. Мне теперь просто стыдно будет показываться ему на глаза. Уж лучше бы он ну если не отпорол, то хоть бы арестовал меня на три дня. Я бы примирился с этим, принял, как должное. А ещё, ведь не стал же атаман тогда, осенью, разыскивать проказников, водрузивших такое непотребство против храма Божьего.  А если бы стал, то, конечно, нашёл бы. И что тогда было бы? У меня по спине полезли мурашки.

       А дядя Антон вывел заключение:

       - Это ему стыдно признаться, что его, такого бравого вахмистра, атамана, обдурил какой-то мальчишка. Вот он и «не угадывает тебя».

       Недели через полторы после этого случая атаман встретил меня случайно на улице, остановил и подозвал к себе. И когда я, краснея от стыда, отчаяния и раскаяния и дрожа от страха, подошёл к нему, он подал мне руку и сказал:

      - Молодец! Хвалю за ухватку! Вижу, что казак, а не какая-нибудь мямля! В обиду себя не дашь!   
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       В этот год с весны долго не было дождя. Дули сильные, испепеляющие суховеи. Громадный медно-красный шар, поднимаясь ежедневно из раскалённой пепельной мглы и свершая свой извечный путь к западу, немилосердно сжигал всё на своём гибельном пути, пока не скрывался за далёким горизонтом. Но и после этого горячий его след ещё долго не могла перебороть ночная прохлада.

      Выгорала трава. Коровы с попаса приходили с тощим выменем и приносили скудные удои горького, с привкусом полыни, молока и с жадностью набрасывались на зимние объедки.

      С тоской и надеждой, взирая на безжалостное небо, понуро ходил народ. Иногда появлялось подобие облачка, прозрачного, как туман. Но оно быстро таяло на раскалённом небе, как ком масла на горячей сковородке, и исчезало.

      Наконец, после неоднократной просьбы прихожан, отец Иван, прочитав в одно из воскресений проповедь о падении нравов среди молодёжи и наказании Господнем за эти грехи, объявил во вторник крестный ход по полям с «молениями о ниспослании благодати».

      Бабушка в этот год болела особенно сильно и почти не поднималась с постели. А если и поднималась, то только с посторонней помощью. Состояние её требовало почти постоянного присутствия человека и оставлять её без присмотра было никак нельзя. Поэтому на богомолье, которое обычно занимало весь день, мать пойти не могла и вместо себя велела готовиться мне. Позвав меня к бабушке, они вдвоём проинструктировали меня, как мне себя вести во время крестного хода: благоговейно, пристойно, не отвлекаться от молитв, а самое главное, не баловаться и так далее. А если кто скажет, что при шествии я шалил, то…

       Я смиренно обещал им быть на богомолье настолько благочестивым, что даже самые заядлые богомольцы будут выглядеть передо мною ну просто безбожниками.

       Выйдя от бабушки, я сразу же пошёл к Илюшке, он был дома на каникулах, а от него – к Егорке договариваться насчёт вторника. Илюшкины и Егоркины родные собирались на богомолье подводами, так что сумку со своими харчами я мог положить на одну из подвод. Мы же между собой договорились идти всё время пешком, как самые настоящие пилигримы. 

      Утром во вторник, взяв сумочку с едой и бутылку воды, я перелез через плетень к Морозовым, оставил всё это у них на подводе, и мы с Илюшкой и Егоркой пошли за станицу на выгон, который уже пестрел разноцветом женских и девичьих нарядов. В стороне от дороги собирались подводы, выезжавшие сюда со всех улиц и переулков станицы. С церковной колокольни раздавался торжественный благовест в большой колокол.    

       Так же, как и в предыдущие дни, дул сильный восточный суховей и беспощадное светило начинало делать своё губительное, жестокое дело. Наконец, затрезвонили все колокола, и вскоре со стороны главной улицы показался крестный ход. Несколько стариков, старух и пожилых женщин несли иконы и развевающиеся на ветру хоругви. Во главе процессии в облачении шли отец Иван с крестом и диакон с кадилом. За ними – остальной притч с певчими. Тут же важно шёл Алексей Васильевич в форме вахмистра и с насекой (знак атаманского достоинства). А за всем этим торжественным шествием двигалась толпа молящихся. Мужчин было мало – война! Всё больше старики, женщины и молодёжь.

       Благословив на ходу ожидавшую толпу богомольцев, отец Иван со свитой направился дальше, в степь. Следом потянулся народ и, замыкая шествие, двинулась длинная вереница подвод. Но вот процессия остановилась, и начался первый молебен. Торжественно и просительно звучали в раскалённом воздухе слова эктении, которую, стоя лицом к востоку и картинно откинув в сторону руку с орарём, читал диакон:

      - О благорастворении воздухов и о изобилии плодов земных, о времени мирном Господу помолимся-я-я! 

      Заглушаемые порывами ветра и трепыханием хоругвей благозвучно плыли слаженные голоса певчих:

       - Подаждь, Господи-и-и!

       После эктении отец Иван читал вдохновенным речитативом:

       - Отвори хляби небесные твоя, Господи, и напои жаждущие поля твои, и злаки, и нивы, и виноградники… Напои вси источники кладезей…!

       Мы протиснулись вперёд  и стали почти у самых хоругвей. Поддавшись общему молитвенному настроению, я усердно молился. В этот торжественный момент я искренно верил в Бога и просил его, чтобы он прислушался к нашим молитвам и послал бы на землю сильный-пресильный дождик, который действительно бы, как и просил отец Иван, напоил бы жаждущую землю, умерил бы безжалостный зной, омыл бы пыльные поля, виноградники и сады.

       Вдруг я почувствовал всем своим существом, что на меня кто-то смотрит. Я поднял глаза и на миг встретился с глазами той девушки, которую я два года назад видел в садах. В следующее мгновение она замерла в благоговейном поклоне перед святынями. Это безусловно была она. Я узнал её по глазам. С этого момента всё моё молитвенное настроение, торжественность момента, страстно ожидаемый дождь, погибающие посевы, голодный скот – всё вытеснили синие глаза и маленький носик незнакомки.

      Шествие тронулось дальше, и незнакомка затерялась в толпе. Дальше я шёл уже далёкий от всего того, ради чего меня послала сюда мать и бабушка. На вопросы друзей я отвечал невпопад или не отвечал совсем. На остановках, во время молебствия, я стоял, как на иголках. Оборачивался, вытягивался, высматривал, не молился и не крестился, за что на меня шикали и толкали в спину богомольцы:

       - Что тебя, шилом в зад что ли кто ширяет?

       Но я ни на кого и ни на что не обращал внимания. Я думал только о ней и о тех, кто с нею живёт под одной крышей и дышит с ней одним воздухом. Счастливые!

       Я размечтался и стал отставать, не переставая искать её глазами. Но, странное дело, её нигде не было видно. Не так уж и густо шли молящиеся. Они только растянулись по узкой между посевов дороге. Так что если постепенно отставать и пропускать мимо себя всю эту вереницу людей, то найти можно кого угодно. Вон идут Анка с Катериной и Лизой. Поравнявшись со мной, они только чуть поклонились мне, на большее не позволяла обстановка. Вон идут Ермаковы девчата и тоже чуть кивнули мне. Вон Нюра Черемхова с подругами. А «её» всё нет и нет. Неужели так плохо я её приметил? Так вроде бы нет. Я даже хорошо заметил, во что она была одета. Более того, я успел даже определить, что она среднего роста и удивительно напоминает своими синими глазами мою первую любовь – Ксеньку.

       Но несмотря на все мои старания, незнакомку я так больше не увидел.
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       Отслужив по пути несколько молебнов, крестный ход дошёл до Мокрой балки и остановился табором на отдых   подкрепиться и переждать полуденную жару у колодцев, под тенью нескольких верб.

Лошади были распряжены, спутаны и пущены на попас. Богомольцы небольшими группами сели подкрепляться захваченной из дома едой. Для притча  и начальства расстелили под самой большой и раскидистой вербой огромный ковёр, поставили специально привезённый из станицы для этой группы самовар и стали что-то готовить в вырытых в землях горнушках. И пока тут суетились добровольные поварихи из приближённых к церковным кругам, батюшка и диакон, разоблачившись и оставшись в одних белых полотняных костюмах, в сопровождении атамана, тоже снявшего свой жаркий мундир, пошли за терновые кусты, в изобилии разбросанные по склонам балки.

       Ветер как будто немного притих, но солнце палило неимоверно, а тут, в лощине, ещё и парило.

       - Ну, и хитрый же наш отец Иван! – сказал Илюшка, когда мы, подзакусив, валялись под дрогами на отвоёванном у старших кусочке холода.

       - Почему?

       - А чувствуете, как припаривает? Дождь будет обязательно, и он это знал. Я у него несколько раз бывал в доме и видел там такую штучку, которая предсказывает погоду, в том числе и дождь. Помните, нам ещё в школе как-то объяснял Иван Фирсович?

      - Не ври!

      - Чего ж «не ври», забыли, что ли? Предсказывает за два-три дня вперёд всякую перемену в погоде. Называется эта штука барометром. Они и у нас есть, в семинарии. Ведь наши старики просили отца Ивана поднять иконы и пойти с ними по полям, а он под разными предлогами всё откладывал. А теперь увидел, что стрелка стала показывать на дождь, ну и назначил крестный ход, показать, что это он намолил Бога.

       Поражённый такой веской Илюшкиной аргументацией, я оглянулся – не слышал ли кто ещё Илюшкиных кощунствующих слов? По-видимому, нет. Поблизости не было никого, а Илюшкины родные мирно похрапывали с другой стороны дрог. И я вспомнил, что такое нам говорил когда-то Иван Фирсович. Правда, Иван Фирсович тогда объяснял без наглядного пособия, может, поэтому и не осталось в памяти. Но что-то не особенно верилось, ведь на небе – ни облачка.

      Когда солнце перевалило за полдень и жара немного спала, крестный ход двинулся обратно в станицу. Не доходя версты четыре до станицы, шествие свернуло влево, чтобы выйти к виноградникам на меже со станицей Мелиховской. А там, свернув вправо, двигаться вдоль садов в станицу по Мелиховской дороге. 

       Солнце уже клонилось к западу. Ветер переменился и дул теперь уже со стороны Азова – низовой, дождевой. Заметно посвежело. Когда из-за очередного холма открылся Новочеркасск, а за ним – Аксайские бугры, мне показалось, что эти бугры стали как будто бы выше и темнее.

        - Ну, что я вам говорил? – толкнул меня в бок Илюшка. – Смотрите, что делается?

        Я уже понял, в чём дело. Это не бугры стали выше и темнее, а, захватывая почти весь западный горизонт, навстречу нам двигались чёрные грозовые тучи, на секунду освещаемые вспышками далёких зарниц. Вскоре тучи совсем закрыли солнце. Донеслись отдалённые раскаты грома. И вдруг со страшной силой подул прохладный ветер и погнал перед собой целые вихри пыли. Обгоняя процессию, в станицу на всех парах понеслись переполненные богомольцами подводы и побежали люди. Но наша тройка пока крепилась.

       Бывшее во главе процессии духовенство и начальство очутились в хвосте хода. Со стороны станицы сквозь свист и вой ветра доносился перезвон колоколов – встречали процессию. Сверкали бесчисленные молнии, и беспрерывные раскаты грома сотрясали всё вокруг. Низко, у самой земли, метались в разных направлениях с жалобным писком, словно прося у людей защиты, ласточки и стрижи. Стало совсем сумрачно.    

       Но вот ветер моментально утих, и на землю упали первые капли. Ослепительный зигзаг разрезал чёрный хаос туч, со страшным грохотом раскололось небо, и на нас полились целые потоки долгожданной воды. Остатки крестного хода свернули в сады искать убежище в какой-нибудь садовой хате, а мы, моментально промокшие до нитки, сняв сапоги, не бежали, а летели сквозь завесу дождя по тёплым лужам в уже близкую станицу. За нами, рядом с нами и обгоняя нас, неслись такие же, как и мы, богомольцы-молодёжь. А навстречу нам, сквозь густую сетку дождя, плыл торжественный и радостный перезвон колоколов. Такой же перезвон доносился и из станицы Заплавской. Там в этот день тоже ходили с иконами на поля.

       Дождь на секунду переставал, но полыхала вновь молния, сотрясалось всё от громовых раскатов, и дождь с новой, ещё большей силой, обрушивался на счастливую землю, на счастливые поля и виноградники, огороды и луга, на мокрых и счастливых людей.

       Постепенно вся эта стихия продвигалась за Дон. Молнии сверкали уже по Задонью. Раскаты грома стали отдаляться и становились всё глуше и глуше. Дождь перестал. По улицам текли целые потоки мутной воды, и по ним с громкими криками уже прыгала забрызганная грязью счастливая детвора. На западе, за обмытый новочеркасский горизонт, спускалось выглянувшее из-за последних туч солнышко. А на востоке громадной дугой, упираясь одним концом в Дон, а другим – в виноградники, переливалась всеми цветами радуга. В воздухе пахло обновлённой природой.

      А я всё не переставал думать о «той», которую ни на отдыхе в Мокрой балке, ни на обратном пути так больше и не видел. Дома я сделал матери и бабушке полный доклад о ходе и ответил на все вопросы: кто был из родни, в каком облачении был отец Иван, где застал нас дождь и захватил ли посевы? В заключение бабушка перекрестилась и сказала:

      - Вот, окаянные, не верите в Бога, в церкву ленитесь ходить, а это что? Не чудо Господне? Не пойди батюшка по полям…

      - Бабушка, да ведь батюшка ишшо в субботу знал, что не нынче, так завтра будет дождик, - перебил я, дерзнув прочитать бабушке лекцию о барометре, - у него есть такая штучка, которая называется барометром. Когда в этом барометре стрелка…

      - Ах, ты проклятый безбожник! – закричала бабушка, насколько хватали ей больные силы и упала на подушку. – Боже мой! Прибери ты меня скорее, чтобы не слышать этого нечестивца, богохульника!  

      Боясь слушать гневные призывы бабушки дальше, я выскочил во двор.

      С этого дня я стал более придирчиво относиться к своей внешности. Я подолгу простаивал перед зеркалом, манипулируя своей фуражкой артиллерийского образца, бывших тогда в станицах в большой моде. Я надвигал её на лоб, сдвигал на затылок, ладил то на один, то на другой бок. Представлял себя с чубом. В общем, старался найти такое положение фуражки на голове, чтобы понравиться «ей». Помимо этого, я чуть ли не каждую неделю зачастил к дяде Грише стричься. Но несмотря на все мои усилия, я никак не мог напасть на «её» след и предстать перед нею во всём великолепии станичного нарядного франта.
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        Незадолго до сенокоса в лугу мать проводила меня с соседями, в числе которых был и отец Илюшки Мирон Ефимович, двумя подводами на рудники за углём. Это было в середине июня, самом свободном времени от всех сельскохозяйственных работ. И в это время каждый хозяин стремился запастись на зиму топливом.

       Прицепив к конным подводам воловьи возы и положив в них ярма, мы с соседом выехали рано утром. Нам нужно было заехать по пути в «гулевой» табун за волами, где они были на попасе со времени окончания сева.  Там взять их, доехать до дальних кочёвок, переночевать там, а утром следующего дня добраться до рудников, загрузиться углём и возвратиться к вечеру на эти же кочёвки. А потом, отдохнув, ехать домой в ночь или рано утром.

       На кочёвки мы приехали часа в четыре дня и пустили волов на попас без присмотра. Вечером, когда в кочёвку стал сходиться скот, мои волы не пришли. Я кинулся их искать и не нашёл. Исчезновением их было обеспокоено всё кочёвье, не говоря уже о моих спутниках. Старожилы посоветовали мне, пока ещё не стемнело, быстренько верхом вернуться в «гулевой», предположив, что взятые оттуда сегодня волы могли по привычке вернуться туда обратно.  Но в гулевом стаде волов не оказалось, и теперь уже все решили, что волы украдены, украдены среди белого дня.

        Утром все мои компаньоны, в том числе и Мирон Ефимович, уехали на рудники, а я остался на кочёвке один со своим горем. Но, не теряя надежды, я продолжал поиски так загадочно исчезнувшей скотины. Я изъездил на своём Игошке всю окрестную степь, побывал на всех гулевых табунах соседних станиц и хуторов, побывал ещё раз в своём. Но всё напрасно. Волов нигде не было. Они словно растаяли в воздухе. И никто из многочисленных опрошенных мною пастухов нигде не видел ничего подозрительного. 

       В отчаянии я плакал. Плакал так, как только могут плакать шестнадцатилетние в чём-то опростоволосившиеся парни. Мне было стыдно, что у меня из под носа, днём, украли быков, и обидно на людей, которые в такую тяжёлую для меня минуту бросили одного, не помогли искать пропажу гуртом. Причём, всё это были мужчины, по тем или иным причинам не взятые на войну, жившие дома, как в мирное время, война которых не коснулась ни с какой стороны. А я, сын человека, стоявшего на страже спокойствия и благополучия этих людей, остался  вот сейчас один, без всякой их поддержки. И тогда я ощутил всей глубиной своей, по существу, ещё детской души всю мерзость давлеющей над людьми несправедливости. Я бы никогда так не поступил, никогда не бросил бы в беде товарища. Здесь никого не убивали, никого не грабили и не обижали. Но всё же и в такой ситуации бросить одного мальчишку, когда мать, к тому же, просила присматривать и помогать, - низость. Вместо того, чтобы всем сесть на лошадей и броситься на поиски волов в разные стороны, взрослые ограничились только равнодушным советом. И я дал себе слово никогда не поступать так подло по отношению к другим.

      Измотав вконец бедного моего единственного товарища по несчастью – Игошку, я вернулся на кочёвку ни с чем. Пустив спутанным Игошку на попас, я присел на осиротевший воз и заплакал. Меня окружили посерьёзневшие ребятишки, сочувствующие женщины и несколько древних дедов. Все с сожалением смотрели на меня и качали головами.

       К вечеру все те, кто бросил меня утром, возвратились с углём. Они только и спросили:

       - Ну как, не нашёл?

       И мне вдвойне обидней стало их равнодушие. Отдохнув часа два, они в ночь двинулись в станицу, а я, дождавшись утра, продолжал свои бесполезные поиски. Мне было бесконечно жаль быков и жаль самого себя. А что теперь там будет делать моя бедная мать? Ведь если она ещё не узнала про несчастье, то завтра обязательно узнает. А больная бабушка? Прожила бы ещё хоть немного, а это известие доконает её совсем. Ведь несмотря на болезнь, главой дома была пока она.

       С такими невесёлыми думами возвращался я уже к вечеру после бесплодных поисков на кочёвку. И вдруг, к неописуемому моему изумлению и не меньшей радости, волы мои, живые и невредимые, но только сильно отощавшие, мирно паслись на лужайке недалеко от будок кочевья. Завидев меня, навстречу мне бежали от будок дети, шли женщины, ковыляли старики. Меня обступили со всех сторон и наперебой стали рассказывать о чудесном появлении волов, выталкивая ко мне из толпы конфузившегося паренька лет десяти, первым обнаружившим пропажу.

      Оказалось, что скорее всего спасаясь от слепня, волы отбились от стада и залезли в глубокую балку, рядом с кочевьем. Она так и называлась «Глубокая». Залезли и забились в самый её тупик, такой глубокий и узкий, что никак не могли повернуться и вылезти обратно. А попятиться задом, сдать назад тупоумные добряки не догадались. Их, понуро и беспомощно стоявших на дне ущелья друг за другом, случайно увидели игравшие недалеко от оврага ребятишки и первым вот этот застенчивый мальчуган, которого толкали ко мне его друзья.

       - Это он, дядя, первый заметил! -  меня впервые окрестили дядей.

       Увидев волов, дети тотчас побежали и известили всё кочевье. Кто-то спустился в овраг и помог быкам выбраться. От почти двухсуточной голодовки и особенно от жажды, так как овраг был сухой, волы сильно отощали и первым делом кинулись к воде. Не будь этой счастливой случайности, они дня через два-три погибли бы наверняка.

       Я бесконечно был рад , что нашлась  пропажа, и пообещал «спасителю» волов в знак благодарности подарить что-либо в ближайший престольный праздник. И слово это сдержал. На «Казанскую» я купил ему губную гармошку, на что получил от матери особое ассигнование. 

       Конечно, в этот день я за углём не поехал. Было уже поздно, а до шахт отсюда вёрст восемнадцать. Кроме того, нужно было дать хороший отдых отощавшим волам и уставшему Игошке. Я выехал рано утром, это было третье утро после моего отъезда из дома. Я уехал на шахту двумя подводами один, без попутчиков. Дорогу до рудников я знал хорошо. Доехал до первой шахты – Буросовской – удачно купил и сам нагрузил две подводы такого, какого заказала мне мать, угля и благополучно вернулся на эту же кочёвку к вечеру.   

      Ночевать на кочёвке я не пожелал, несмотря на уговоры остаться до утра. После того, как хорошо отдохнули волы и конь, я в ночь двинулся домой. На дорогу кочевники насовали мне всякой снеди, так как догадывались, что за три дня мои харчи иссякли. Я благодарил и отказывался под предлогом, что у меня есть, да и до дома всего шесть-семь часов езды. Пока я был удручён пропажей волов и занимался их поисками, мне было не до еды. Когда же пропажа нашлась, я с аппетитом уничтожил весь свой домашний запас, не заботясь о завтрашнем дне, и на рудники уехал без куска хлеба. Там, правда, на оставшиеся от покупки деньги кое-что купил в магазине, но обратной дорогой почти всё прикончил, оставив в мешке кусочек шахтёрского хлеба. Так что, отказываясь от подарков, я отчасти был искренен – кусок хлеба у меня был. Но всё же, в конце концов, я взял почти всё. И я даже не мог предположить, что давшая мне на дорогу несколько пышек с каймаком и махотку кислого молока с просьбой передать порожнюю тару Морозовым, была «её» мать. Как я потом узнал, она жила на этой кочёвке с самой младшей её сестрёнкой, пасла здесь своих коров. Это она принимала самое живейшее участие в моём горе и беспощадно ругала моих компаньонов и особенно Мирона Ефимовича за то, что все бросили меня. Я и не мог предполагать, что это у «её» матери мы с дядей Мироном обедали  в будке до несчастья со мной. Я только знал, что это какая-то родня Илюшкиному отцу.  
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        Ночь стояла тихая. Впереди шёл Игошка, за ним привязанные за задок конских дрог плелись волы. Я сидел на передней подводе и от нечего делать созерцал тёмную бездну небес и мириады  далёких, таинственных миров. Копыта Игошки и волов мягко ступали по хорошо укатанной просёлочной дороге. Возы чуть слышно скрипели да на ухабах позвякивали шкворнями. По обеим сторонам дороги вперемежку с четырёхугольниками кукурузы, подсолнухов и бахчей тянулись кончавшиеся только у самой станицы посевы пшеницы, ржи, ячменя, достигавшие уже до колена. И в этих пустых хлебах около меня, и рядом, и в разные стороны, и дальше кричали своё «пить подай» перепела да пели свою неумолкающую ночную серенаду цикады. Нигде вокруг ни одной души. В это время в степи делать нечего, поэтому так безлюдно и так жутковато.

       Вдруг до меня донёсся топот копыт нагонявшей мой обоз лошади. У меня по спине забегали мурашки. Я вспомнил старинные рассказы о давних ограблениях на таких пустынных дорогах и оробел. Но что с меня взять? Денег у меня нет, разве что уголь да волы с Игошкой.

       Я продолжал вслушиваться и определил, что лошадь одна, причём верхоконная, так как никакого звука, характерного для дрожек в такую тихую степную ночь, слышно не было. Но несмотря на это, я принял кое-какие меры предосторожности. Я слез с дрог и, дав кнутом своему тяглу понять, чтобы оно шло не останавливаясь, сам отстал от подвод и стал на краю подсолнечного клина. В случае чего я мог броситься в подсолнухи и через них бежать в станицу, до которой оставалось ещё верст пять-шесть, и там поднять тревогу.

       А топот всё ближе и ближе. Преодолевая невольную дрожь, я присел на корточки и на фоне неба увидел силуэт одинокого всадника, в посадке которого мне показалось что-то знакомое. А в следующий момент, к великому моему облегчению и не меньшей радости, во всаднике я узнал дядю Алёшу.

        - Дядя!!! – громко крикнул я и бросился из подсолнухов к всаднику. От неожиданности конь Мишка шарахнулся в сторону, а дядя покачнулся и еле удержался в седле.

        - Да как же это тебя одного чума понесла?! – стал ругать меня дядя. – Утра что ли не мог дождаться? А если бы дурные люди? Ни коня бы, ни волов! Да это ишшо полбеды! Ведь могли уволокать (убить) тебя! Ведь были такие случаи, помню, рассказывал покойный батя…

       Последовала история о каком-то давнем убийстве и ограблении, которую я слышал от дяди уже несколько раз.

       Мы догнали недалеко ушедшие подводы. Я сел на дроги, а дядя, сидя на Мишке, стал рассказывать, что дома криком кричит мать, а с бабушкой совсем плохо. Что мать сразу же, как только ей сообщили о беде, прибежала к ним, но что он был в городе на базаре, потом заехал к дяде Паше и там задержался. А как только приехал из города, дал Мишке немного отдохнуть и сразу поскакал мне на помощь, но для сокращения пути - нижней дорогой, поэтому мы и разминулись.

       - А твоего соседа, сукина  сына, - и дядя прибавил тройку крепеньких русских словечек, - я его, холеру, с грязью смешаю! Как это так? Как им не стыдно, старым собакам, было бросать с бедой одного, да кого? Мальчишку! Нехай уж там чужие, а ведь он же свой, сосед, его же просила мать! Ведь говорил же матери: «Не спешите, подождите, поедем вместе!» Так нет, «нехай едет с людьми, погода пока». Вот тебе и «люди», вот тебе и «погода»! – передразнивал дядя мать. – Сволочи твои «люди»!… Как это получилось?

       Я рассказал дяде о своих злоключениях.

       - Ишь, неженки какие, сто чертей им в дыхало! – выругался дядя по адресу блудного транспорта, выслушав мой рассказ. – Мух испужались, мать вашу так!

       Дома нас встретила плачущая, но уже от радости, мать. Дядя ещё раз выругал её за то, что она проводила меня за углём, не дождавшись его.  

      - Да ведь я же, братец, не хотела вам надыстывать (надоедать). Ведь вы и так много для нас делаете. А тут такой пустяк. Да и люди же со своей улицы, хорошие. Да и кум же, - оправдывалась мать. 

      - Вот тебе и «хорошие». Сволочи они, а не хорошие! Да и кум твой! Погоди, я ишшо доберусь до него!

      Много плакала и бабушка. Она была очень плоха. С постели не поднималась вот уже несколько дней. А тут ещё доконал её слух о пропаже волов. Слабым голосом попросила она дядю Алёшу съездить в Багаевскую на тамошнюю лесобиржу за досками для гроба.

      - Да вы что, сваха?! Да вы ишшо сто лет проживёте! Зачем же прежде времени?

      - Нет, сват – всё, отжила! Отжила на этом свете, иду на другой… к матери…  к мужу… к дочке… к внукам… У меня там родни много! - слабым голосом шутила больная. – Поезжай, сваточек, и выбери, чтоб без сучков, сухих и чтоб пахли смолой!

      Выполняя просьбу бабушки, мы с дядей Алёшей через два дня поехали в Багаевскую. А когда вернулись, в живых её уже не застали. Я вошёл в курень и разрыдался.
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       Величественная и спокойная, как бы уснувшая, лежала покойница в курене на двух поставленных друг к другу столах, головой к иконам. Бумажный венчик с напечатанной славянской вязью молитвой окаймлял её строгий лоб. Горели свечи. Два зеркала – приданое её матери – были завешены чёрным. Рядом со смертным одром, одетая во всё чёрное и в очках, странствующая по станицам монашка Вера читала над усопшей монотонным голосом псалтырь.

       - …Яко ты упование мое и прибежище мое,  еси…

       У изголовья бабушки сидел её отец, седой и уже старый-престарый мой прадедушка Иван Николаевич, так похожий на Бога-Саваофа, с которым я его когда-то спутал и получил за это трёпку. Не спуская глаз, он смотрел на свою усопшую дочь и временами начинал плакать. С другой стороны её младшая родная сестра, заплавская бабушка Федосья Ивановна, с опухшими от слёз глазами, отгоняла от лица усопшей назойливых мух.

       - … и аз возва к тебе, Господи, услыши и помилуй мя, - читала монашка.

       В курень входили знакомые и незнакомые, больше пожилые женщины и старухи, молились на иконы, подходили к покойнице и, приложившись к венчику на лбу, отходили в сторону. Поохав, повздыхав, они в горестном молчании уходили. А на смену им шли другие. Вдоль стен, примостившись на стульях, лавке и сундуке расположились все близкие соседи и подруги бабушки. Временами наведывалась мать. Она со своими сёстрами - Наташей и Марией, и снохой Агафьей - женой дяди Алёши хлопотала с поминальным обедом.                        

       Согласно завещанию бабушки, её должны были похоронить не ранее, как на третий день после смерти. Наслушавшись бродячих монахов и монашек, она страшно боялась летаргического сна – быть заживо погребённой. Мать обещала строго выполнить её завет и выполняла.

       - … и с ним в скорбьи, и изму и прославлю…

       Уже маленько помянувший покойницу плотник Ермолаич, приглашённый делать бабушке гроб, мерил её камышиной в ширину и длину и заверял безмолвную покойницу:

       - Не будешь ругать, Прасковья! Такой сколочу, что на страшный суд ня вылязешь!

       - …Ангелом твоим заповесть о тебе, сохранить тя на всех путях твоих, - бубнила монашка.

       На полу, в своей излюбленной позе, сидел пьяный Мишка-сапожник.

       - Полковница!… Ваше высокопревосходительство!… Молчишь?!… Генеральша!… Ушла, покинула!!! Кто ж теперь…

       Он плакал настоящими, искренними слезами и целовал ножки столов, на которых лежала его благодетельница. Чтица косилась в его сторону и боязливо отодвигала ноги.

       - Дай тебе, Господи, царство небесное, атаманша! – Мишка размашисто крестился и бился о пол лбом.

       Могилу ушли копать мужчины, которых не захватила в свои цепкие руки война: дяди Алёша, Сёма, Лука, Мирон Ефимович и Пётр Михайлович Забродин. Я носил им на кладбище поминки – вино и пышки с мёдом. Дядя Гриша уехал к Дону за рыбой.

       Бабушка ночевала дома две ночи. И две ночи я боялся ходить даже по двору, особенно боялся белевших под сараем стружек. Две ночи горели в курене вместо лампы свечи, и две ночи около покойницы бодрствовали монашка Вера со своей сменщицей. Они, ни на минуту не переставая, читали псалтырь.

      На третий день бабушку похоронили. Гроб несли на носилках мужчины. Впереди похоронной процессии колыхались иконы. Я с матерью и все близкие родственники шли за гробом. За нами двигалась большая толпа соседей и знакомых бабушки.  Взлохмаченный и, как всегда, пьяный и искренне плачущий тут же шёл Мишка. Сзади толпы ехали дроги, на которых везли крышку от гроба и крест и сидели прадедушка Иван Николаевич и бабка Просвирня с моим двухлетним братишкой Митькой. С церковной колокольни слышался печальный похоронный перезвон колоколов. В нескольких местах шествие останавливалось, и отец Иван служил печальную литию:

       - Во блаженнем успении живот и вечный покой подаждь, Господи, усопшей рабе твоей Прасковии, - печальным речитативом раздавались его возгласы в недвижном вечернем воздухе, - и сотвори её вечнуя памя-я-я-я-ть! – оканчивал торжественно и протяжно священник.

       - Вечная па-а-а-а-мять!!! – пел трижды хор певчих, и процессия двигалась дальше, к церкви.

       Я плакал. Плакал по бабушке, которую любил без памяти, несмотря на её строгость. Умерла она ещё не совсем старой, ей было около шестидесяти. Умерла она от какой-то неизлечимой болезни, мучившей её пять лет. Умирая, она несколько раз уже коснеющим языком спросила:

       - А где Андрюшка? Где Андрюшка?… Не привёл Господь проститься!…

       Плакал я и от торжественности момента: печальный речитатив отца Ивана, за душу хватающее пение хора, погребальный перезвон колоколов. Из церкви на кладбище бабушку несли также на носилках, с иконами, причтом и хором певчих. Таково было предсмертное завещание покойной. Около мужа места не нашлось, так как его заняли внуки, и поэтому бабушку похоронили рядом со свёкром и дочерью. На небольшой продолговатый холмик над её могилой установили большой дубовый крест.

       Мы ещё раз помолились, приложились к сырому холмику и пошли и поехали поминать «новопреставленную Прасковью». 

       - Оставайся, дожидайся нас, - сказал кто-то на прощанье.

       Итак, бабушки нет. Мы остались втроем – мать, я и Митька.
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       На другой день я написал отцу письмо, нарисовав в верхнем левом углу конверта большой чёрный крест. Вскоре пришёл ответ:

       «Дорогая, горячо любимая семья! Вместе с вами скорблю о невозвратимой утрате, - писал отец. Ещё больше скорблю о том, что в этот скорбный час для всех нас  меня не было с вами. Но не падайте духом! Дорогой сынок, ты теперь остался один с матерью, - обращался ко мне отец, – прошу тебя, старайся заменить её во всём для тебя посильным. Бабушки нет. И хотя от неё, больной, и не было вам ощутимой помощи в хозяйстве, но всё же был хоть совет и был во дворе живой человек. Теперь-то матери придется всё время сидеть дома и присматривать за домом. Тебе же больше придётся бывать одному повсюду: и в поле, и в лугу, и в саду, и около скотины. Ты теперь – хозяин, и на тебя моя надежда. У нас ходят слухи, что в скором времени будут разрешены трёхнедельные отпуска. Я показал ваше письмо командиру сотни, и он обещал мне отпуск в первую очередь, как только они будут разрешены. Так что надеюсь вскорости повстречаться с вами, мои дорогие».   

      Я возгордился, Как же, сам отец вручает мне «бразды правления». Я теперь «хозяин», «старшой». Я стал зазнаваться, стал кое в чём не соглашаться с матерью и иногда даже грубить ей.

      Однажды в августе, когда начал поспевать виноград, в один из праздников, кажется «Преображения», я пошёл на дневную «улицу». А после пригласил Анку с Катериной и Лизой к себе в сад угостить виноградом. Я их провёл в сад низом, и мы сели под самым спелым кустом пухляковского. Вскоре Лиза с Анкой ушли, и я остался с Катериной вдвоём. Занятый с Катериной невинными разговорами, я не заметил, как к нам сзади подкралась мать.

       - Так ты хозяйничаешь, нечистый дух?! – крикнула мать. – Так-то ты отца слухаешь?!… б… заводить в сад?

       Катерину мою, как ветром, сдуло, а я стоял перед матерью, как провинившийся шалун перед учителем.

       - Это что же, виноград ишшо не успел поспеть, так ты уже полный сад гостей навёл? Когда отрывать да привязывать, так помощников нет, а как жрать, так полно!

       Я ничего не мог ответить матери на такие её, с одной стороны, веские, а с другой – несправедливые доводы. По существу, мать была кроткий, незлобивый и нескупой человек, а что на неё наехало сейчас, какая её муха укусила, я не мог понять. Оскорбить ни за что, ни про что такую славную и скромную девушку, которая к тому же не претендовала ни на какой виноград. Она с неохотой и шла сюда. Её затащила Анка. И вот поставить меня перед нею в такое неловкое, дурацкое положение! Нет, это не было в характере матери, и я недоумевал. А мать стояла около меня и плакала.

       - Как тебе не стыдно! У людей дети как дети, а ты перестал слушаться, разбаловался. Хлеб лежит в копнах, гниёт, а хозяин с девками по садам таскается!

       - Мама, так ведь нынче праздник, ведь никто не работает. Зачем же мы вчера с поля уехали в станицу?

       - Кабы ты был сознательный, то сам бы догадался, что праздновать сейчас не время!

       Она ударила меня рукой по спине и погнала во двор.

       - Садись сейчас же, сукин сын, на коня, езжай в табун за быками, а потом гони их на ток и чтоб до света привёз из-за Мокрой балки возилку  пшеницы!

       Плача не от побоев, а от незаслуженной обиды и от непонятной строгости матери, я переоделся, сел на Игошку и поехал в луг за волами, которые ходили в стаде далеко от станицы. Пригнав волов домой, я взял мешок с харчами и гармошкой и погнал их на ток. Подвода  и весь необходимый инвентарь были на току под добровольным присмотром праздновавшего тут соседа – Прокофия Алексеевича. Увидев меня, он прослезился:

      - Родной мой, и попраздновать-то тебе не за кем!

      Я запряг волов, положил весь необходимый инвентарь, не забыв  мешок с харчами и гармошкой, и поехал в ночь за Мокрую балку. До заката оставалось часа два, а ехать было вёрст пять.

      - Успею ещё и наложить засветло! – обнадеживал я себя.

      На токах праздновало много народа, особенно молодёжи. И когда я, выпрямив волов по нужной дороге, взял в руки свою неразлучную спутницу и заиграл станичные страдания, к дороге с токов стали подбегать дети и девчата и продолжали идти за моей двигавшейся черепашьим шагом музыкальной эстрадой. В одном месте меня окружила целая стайка девчат. Они остановили волов и заставили играть им любимый их «шен». Пришлось приятно подчиниться. Я слез с воза, отпряг волов и, пустив их на попас, стал играть.

      Все девчата были не из нашего района станицы и поэтому почти все незнакомые. Но каково же было моё радостное изумление, когда я среди них увидел мою таинственную, синеглазую «её». И не просто увидел, а поймал её пристальный взгляд на себе. И тут я совершенно забыл недавнюю свою обиду, ругню матери, оставшийся не отпразднованным праздник.

       «Не было бы счастья, так несчастье помогло», - пришла мне на память пословица, и мне стал понятен её противоречивый смысл.  

       Я теперь напряг всё своё музыкальное умение и играл с вдохновением. Я был безгранично счастлив, что под мою гармошку танцевала «она», до сих пор не узнанная, как звать и чья она. Про Катерину, недавно так незаслуженно оскорблённую матерью, я сейчас забыл совершенно.

       Солнце уже клонилось к горизонту, а мне ещё предстояло ехать версты три. Я извинился и стал запрягать волов. И вдруг меня осенила мысль, как продлить свидание с моей незнакомкой. Напустив на себя озабоченный вид, я пригласил желающих проехать со мной на мой загон и помочь мне загрузить возилку.

      - Ведь, в конце концов, девчата, задержался-то я по вашей вине!

      Я рассчитал правильно. Вынесенное в шутливой форме приглашение было принято восторженно почти всеми девчатами. Но я отобрал только четверых, в том числе и «её». И тут я узнал, что её зовут Таня.

       Моментально появились вилы и грабли, и четверо девчат не замедлили взгромоздиться на мою широкую и вместительную колесницу. Я, было, попробовал их отговорить, сказал, что я пошутил и что ни в чьей помощи не нуждаюсь. Но они и слушать не хотели. И вскоре наш экипаж, наполненный жизнерадостной, визжащей, кричащей и поющей юностью, влекомый со скоростью двух вёрст в час двумя рогатыми флегматиками двинулся в сторону угасающего дня. А в это время справа от нас начал подниматься громадный красный шар полной луны, на помощь которой я очень рассчитывал.

       По пути, не доезжая до нашего поля с полверсты, был ток Зиминых, и я знал, что Павел сейчас  на току с Мариной и гармошкой, с которой он не расставался и после женитьбы. И что там, около их тока, сейчас будет непременно большая «степная улица». Ток был на берегу Кадамовки, служившей в этом месте межой между нашим юртом и заплавскими виноградниками, на которых всегда праздновало много заплавской молодёжи.

      - Девчата, тише! Слушайте, что я вам скажу. Как мы поступим – сейчас заедем на заплавскую «улицу» или сначала загрузим воз?

      - Браво, браво! – захлопали в ладоши девчата. – Сначала загрузим, а потом уже на танцы. Только уговор, Андрюша, заплавским задавахам не играй! Нехай им играет твой женатый друг. 

      Я свернул вправо, минуя Павлов ток, откуда уже доносились звуки гармошки и шум веселья, и подъехал к своему загону. С шутками и прибаутками, уже при свете луны, мы быстро нагрузили подводу. Кто подавал, кто принимал на возу, кто обдёргивал, чтобы не терялись в пути при тряской дороге  колоски. Татьяна, как я заметил, старалась больше всех.

      Когда мой воз с моими наядами приблизился к Павлову току, «улица» тут была уже в полном разгаре. Нашу странную группу, неожиданно появившуюся с той стороны, откуда в этот день меньше всего можно было ожидать, окружили аборигены и, установив, что это за пришельцы, радостно и шумно приветствовали. И пока я отводил в сторону свой воз, распрягал волов и пускал их пастись к 

волам Павла, девушки мои уже включились в общее веселье.
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       Как бы ни любили девчата «улицы», как бы ни питали безграничную страсть к танцам, но усталость в конце концов взяла своё. Натанцевавшись вволю и под мою, и под Павлову, и под заплавские гармошки, мои спутницы потребовали от меня отчаливать восвояси.

       Было около часа ночи. Ярко светила стоявшая в зените луна. С Кадамовки тянуло болотной свежестью. Павел уговаривал меня остаться до утра. Но девчата стали просить меня ехать. И мы тронулись в путь. Я заметил, что того задора, с каким девушки приняли моё приглашение разделить поездку сюда, уже не чувствовалось. Они, бедняжки, приустали и шли за возом, когда мы поднимались на крутой подъём, притихшие и как бы подавленные. Выехав на этот подъём, с которого дорога шла немного покатом, я остановился и предложил девчатам взобраться на воз. Они запротестовали:

       - Что вы, Андрюша, быкам же тяжело!

       Тогда мне пришлось применить угрозу, что если они сию минуту не полезут наверх, я распрягаю волов и никуда до самого утра не поеду. Угроза подействовала, и моим четвероногим друзьям сразу прибавилось пудов на двенадцать нагрузки. Но они шли спокойно и даже пережёвывали, что было признаком того, что вся эта ночная работа им нипочём. Я шёл рядом с ними и был бесконечно горд своим стоицизмом, который проявлял, конечно, в основном ради «неё». Сначала девчата немного переговаривались, шутили, приглашали меня к себе, но потом, убаюканные мерным покачиванием клади, заснули.                      

       Когда я подъехал к тому месту, откуда началось наше весёлое путешествие, было уже около трёх часов утра. До света оставалось около двух часов. До нашего тока по прямой – версты две, а в объезд –около трёх. На пути была глубокая, с крутыми склонами Нюхарева балка, которую с грузом нужно было объезжать обязательно. И это можно было сделать только засветло. И я решил дождаться рассвета здесь. Я остановился и стал будить своих пассажирок, чтобы они разбегались по своим токам. Но девчата разоспались и ни за что не хотели вставать с пригретого места и вставать с возилки. 

       - Ну и шут с вами, - выругался я, - спите до утра. Мне что, жалко, что ли?

       Я распряг волов и с наслаждением растянулся на траве рядом с возом. Я решил не спать, но не заметил, как всё же уснул. Проснулся я от пронизывающей меня дрожи. Я вскочил и начал греться, бегая взад и вперёд вдоль воза. Занималась заря. Было свежо, на траве блестела роса. Пассажирки мои, прижавшись друг к другу, спали крепким предутренним сном. Волы лежали у ярма и пережёвывали свою жвачку. Разбуженные мною девчата сейчас поднялись моментально и, захватив свой инвентарь, умчались.

       Я поднял волов, запряг их и поехал в объезд балки навстречу поднимающемуся из-за чистого горизонта солнышку. Стало тепло и от движения, и от наступающего дня. Я обогнул балку и по прямой теперь дороге взял направление на ток, который с высоты воза  уже был виден совсем хорошо. Но что это? Всмотревшись, я увидел, что на нём уже копошится мать, а с нею ещё какой-то мужчина. Мелькнула смутная, радостная догадка:

       «Отец!»

       И вместе с этим мне стало не по себе.

       «Теперь мать рассказала ему всё про мои проделки», - с тоской подумал я, подъезжая всё ближе и ближе.  

       Отец не только никогда меня не бил, но даже почти и не ругал, и у меня не было никаких особых причин бояться его. Да и если за мной и были какие «грешки», то всё это только невинные шалости, свойственные всем парням моего возраста. Нет, не за что отцу меня наказывать! И всё же, когда от тока отделился этот мужчина и пошёл мне навстречу, я теперь уже точно убедился, что это отец, и перетрусил.

       Я слез с воза и вёл быков за нагалыч, а отец приближался ко мне и, закрыв лицо рукой, плакал.

       - Родной мой хозяин! Славный мой мальчик! И попраздновать-то тебе, повеселиться не за кем, некогда!… Значит, схоронил свою бабушку?

       Я остановил воз на дороге, отец подошёл ко мне, обнял и стал целовать. Плакала подошедшая мать. За этой сценой наблюдали с ближайших токов соседи.

       Отец пробыл дома около двух недель и уехал обратно в свою часть. Но помог он нам за эти дни в молотьбе здорово. Мы её почти закончили. Никакого внушения за некоторые мои проделки с его стороны не последовало. Да он ни разу и не вспомянул ни о чём. Или мать ему ничего не сказала, или он не придал ничему значения.
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       После отъезда отца жизнь у нас пошла прежним своим распорядком. Наступил сезон сбыта винограда, и я стал возить его на базары. От каждой поездки мать давала мне когда рубль, когда два. Курс рубля в этом году начал падать. Пуд винограда, никогда не стоивший выше рубля тридцати копеек, поднялся теперь до двух рублей и выше.

       Бабушки теперь не было и контролировать мать было некому. Да и вообще мать была не скупой человек. Материны подарки я безрассудно не тратил, а копил к «Алексею», чтобы в этот праздник удивить своей щедростью весь девичий мир и в первую очередь, конечно, «её». Хотя с той поездки я ещё нигде её пока не видел.

       Пришёл «Алексей». Я щеголял в новых лакированных сапогах, сшитых мне Петром Михайловичем по заказу отца, в модной тогда артиллерийской фуражке и в новом суконном костюме. Из близких друзей теперь, кроме Павла и Егорки, которого я теперь называл Жоркой, у меня появился ещё один – Максим Гурьев. Он жил на станичной площади. В семье у них было шестеро детей – пятеро ребят и одна девка. Родной матери у них не было, была мачеха, женщина очень хорошая. К пасынкам относилась, как к родным детям. Они были всегда чисто одеты и никогда на мачеху не жаловались. Максим был вторым по старшинству. Он был самым заурядным парнем, ничем особенным от своих сверстников не выделялся. Среднего роста, широкое русское лицо, широкие чёрные брови, небольшой чуб.

       На празднике я свои виноградные сбережения не жалел. Я катал на каруселях знакомых и незнакомых девчат. Потом увидел Татьяну. Она была в обществе знакомых мне по поездке в Мокрую балку двух девушек – Груни и Маруси. На правах старого знакомого я подошёл к ним, поздоровался и пригласил покататься на каруселях. Они чуть-чуть пожеманничали и  согласились. Сидя с ними вместе на каруселях, я угощал их конфетами и орехами.

      Дальше моё знакомство с Татьяной из-за моей нерешительности не пошло. Покатав их раз пять, я не воспользовался случаем поинтересоваться хотя бы тем, где они живут и на какую «улицу» ходят.

      «Вот когда накатаемся, тогда и заведу с ними разговор на эту тему», - решил я.

      Но как же я был неприятно удивлён, когда, едва мои девушки сошли с каруселей, к ним подошли трое рябят с «горы». Я знал их только по школе. Они забрали от меня моих знакомых, а я пошёл искать Жорку и Максима, бродивших где-то здесь, в толпе, с моей гармошкой, и набрёл на Анку с Катериной и Лизой. Деваться было некуда, и я повёл их к каруселям, а потом угощал их сладостями и лимонадом. Тут меня нашли Жорка с Максимом. Не успел я взять в руки гармошку, как около меня образовался круг и начались танцы. Через некоторое время появилась Татьяна с подругами, но уже без ребят, и тоже включилась в танцы. До вечера она попадалась мне на глаза несколько раз и всё время с Груней и Марусей. Те же ребята то увивались за ними, то исчезали.

        «Значит, у неё есть кавалер, - с тоской думал я, - и нечего мне о ней мечтать, а то ещё ноги переломают».  

       Спросить у Жорки или Максима, что это за девчата – может быть, они знают, - я тоже как-то стеснялся. 

       Так прошли все три дня праздника. Близкого знакомства с Татьяной так и не состоялось.

        Вечером третьего дня не пришли с табуна волы. Накинув на праздничный свой наряд рабочие брюки и старую рубашку, но не сняв своей «артиллерии» и лакированных сапог, я сел верхом на Игошку и поехал загонять своих блудливых, недисциплинированных пройдох. Где они могут быть, я примерно знал.

       Так как пастбищные места в лугу были уже основательно вытоптаны и скот на них за день не наедался, то он, после роспуска табуна табунщиком, к дворам не спешил, а уходил допасываться на уже убранные огороды, где оставались стебли кукурузы, проса  и прочая скотская снедь.  Туда я и направил своего верного Буцефала и в своих догадках не ошибся. Волы мои мирно, в обществе с такими же поплудами, украшенные репейником в хвостах, на лбу и по всему туловищу, допасывались в будыльях кукурузы.

        Завидев их издалека, я, с целью наказать бродяг арапником, разогнал на них Игошку. Исполнительный скакун понял намерение хозяина, взял с места в карьер, но не принял во внимание, что вся земля вокруг была в ямках и колдобинах от недавно вырытой картошки. Какая-то доля секунды – и мой конь, дрыгая ногами, лежал на спине, не в состоянии самостоятельно подняться. А я, сажени две от него, выбирался из зарослей репейника в безнадёжно измятой «артиллерии» и с оторванным от одного сапога каблуком. По счастливой случайности, травмы никакой я не получил, если не считать небольшой царапины на щеке от репейника. Я скорее бросился выручать из беспомощного состояния своего бедного друга. Ей-богу, на нас в этот момент смотрели рогатые негодяи и злорадствовали.

       Я помог подняться Игошке, дал ему отдышаться и ощупал ноги коня. Он так же, как и его хозяин, отделался только лёгким испугом. Я взобрался на него и погнал виновников этой аварии, к великому их нехотению, домой.
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       В этот год был очередной передел земли. Земля нарезалась в трёх наделах в разных местах. Один из наделов нам достался очень трудоёмкий. Это была многолетняя залежь, но её, около двух десятин, нужно было во что бы то ни стало вспахать с осени на зябь. Так как своей тягловой силы для выполнения этой работы у нас было недостаточно (известные Игошка и  пара волов), то мы вынуждены были обратиться за помощью к дяде Алёше. Он дал нам свою пару, и мы с матерью туманным осенним днём поехали пахать. Мать я взял с собой лишь только для того, чтобы она помогла мне сделать первую борозду, после чего привычные к этой работе волы будут уже ходить сами.

       Обойдя плугом кругом загона один раз с матерью, я начал пахать один, а мать стала собираться домой. В этот момент к нам подъехал верхом на Мишке Николка, двенадцатилетний сын дяди Алёши. Он ехал на свой Кадамовкий хутор, где жила с коровами наша бабушка Мария Ильинична и мать Николки тётка Агафья. По пути он заехал к нам по приказанию отца: «может быть, чем-нибудь помочь». Привязав Мишку к возу, он поплёлся за мной. Я не возражал – всё не так скучно, как одному. Когда мы стали делать второй круг и скрылись от матери за бугорком, Николка похвалился, что у него есть порох и что можно устроить небольшой взрыв, похожий на взрыв снаряда на войне. И что для этой цели у него есть и спички.

       Войну мы представляли по парадным картинкам минувших русско-турецких и русско-японской войн: чёткий строй подтянутых солдат с ружьём наперевес, впереди их - стройный командир, пушка с разбитым колесом и лафетом, веера взрывов снарядов. О результатах такой парадности мы не думали и видели в этом только какую-то торжественность и готовы были по первому зову идти на защиты веры, царя и Отечества. 

       Николка подрыл в стенке борозды небольшую ямку, насыпал в неё пороха и заделал землёй, оставив дырочку для запала. Я стал на колени, взял у него спички, зажёг их и поднёс к еле заметному отверстию. Вопреки ожиданию, порох не воспламенился и спичка, догорев, погасла. Я зажёг вторую и поднёс к отверстию опять. Тут мне показалось, что и эта спичка потухла. Чтобы удостовериться в этом, я, не отрывая её от отверстия, наклонился к ней. В этот момент раздался взрыв. Резкая боль в лице откинула меня назад. Густой дым застелил мне глаза так, что я перестал видеть собственные руки. И я, не так от боли, как от ужаса свершившегося, от сознания того, что выжжены глаза, завыл не своим голосом. 

      Я моментально понял ужас своего несчастья – ослеп! Безнадёжно, бесповоротно ослеп! Прощайте теперь не только Катерина или Татьяна, а прощай вообще всё! Калека! Никому не нужный калека! Куда я теперь? Только на паперть и петь, петь для того, чтобы бросали в подставленную шапку копейки. Бросали для того, чтобы существовать! А для чего теперь существовать? 

       Всё это молниеносно пронеслось у меня в голове.

       Подозревая какую-то поломку в плуге, так как нас долго не было видно, к нам шла мать. Я её не видел. Слышал только, как перепуганный не меньше меня Николка крикнул: «Тётечка идёт!» - и побежал от меня. Подошла мать, догадалась, в чём дело, и тоже закричала истошным голосом.

       - Мама! – сквозь рыдания спросил я, - Что у меня с лицом?

       - Сыночек мой, милый, всё лицо у тебя поднялось опарой, особенно правая сторона. Ресницы и брови осмолены, остались одни пеньки, как на осмолённом кабане. Ты что-нибудь видишь?

       - Нет!

       Мать начала кричать. Я орал благим матом тоже. Потом она взяла меня под руки и отвела к кошу. Николки не было – он ускакал. Затем мать пригнала волов, и мы поехали в станицу. Я плакал всю дорогу. Лицо страшно горело, но боли в глазах я не чувствовал. В них стоял какой-то туман, и это подавало мне слабую надежду на то, что глаза мои хоть частично, но сохранились.

       Больницы тогда в станице не было. Не было  никакого медицинского пункта скорой помощи, не было даже фельдшера. Не распрягая коня, мать повезла меня к заплавскому фельдшеру Матвею Ефимовичу. Он посмотрел глаза, чем-то их закапал и приказал немедленно везти в Багаевскую. Там был самый ближайший врачебный пункт.

       В Багаевской старичок-врач осмотрел мои глаза какими-то приборами и к великой моей радости и к великому облегчению матери установил, что глаза целы, но только наполнены массой порохового дыма, что скоро всё это пройдет, и «мы ещё до филипповки женимся».

       Я был бесконечно благодарен этому замечательному человеку. Своей этой шуткой он вселил в меня уверенность в то, что, действительно, всё кончится благополучно. Он тоже чем-то залил мне глаза, чем-то помазал лицо и это «что-то» дал матери с подробным наставлением, как применять. Через полчаса он снова залил мне глаза и забинтовал их до завтрашнего вечера, то есть на сутки. И в таком виде я уже поздно вечером был доставлен матерью домой и предстал перед собравшимися перепуганными, охающими и ахающими дядями, тётками и целым десятком двоюродных сестёр и перед больше всего перепуганной кривянской роднёй, бабушкой Дарьей Федоровной, которая жила у нас всё время после смерти бабушки за домохозяйку.

       Мне не терпелось скорее дождаться этого рокового «завтра», чтобы уже определённо знать, буду я видеть или нет. Наконец, кончился этот несчастный день, кончилась и полная тревог и надежды ночь. Прошёл ещё один бесконечно долгий и томительный день. И вот, ровно через сутки, строго соблюдая наказ багаевского благодетеля, повязка с глаз была снята, и я с  неистовым восторгом увидел свет Божий и всё окружающее.

      «Опара», о которой говорила мне мать, скоро отболела и слезла, а на её месте образовалась новая бледно-розовая, нежная кожа. С правой стороны, как больше пострадавшей от порохового огня, она потом потемнела до цвета жареного кофе. И так я пегий, с тёмной половиной лица, ходил до самой весенней пахоты. А потом весенний загар от восточных суховеев почти сравнял всё, и ожог стал еле заметен.

       Двоюродный Николка – «виновник» всего этого переполоха – с неделю отсиживался на хуторе. И мне было крайне неприятно и стыдно, когда меня, такого здоровенного шестнадцатилетнего верзилу, все жалели, а его, двенадцатилетнего парнишку, все считали «зачинщиком» и все ругали, а отец за такое баловство грозился даже «убить».
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       А войне не было видно ни конца, ни края. А тут ещё стали поговаривать о каких-то чудовищных машинах – танках, которые впервые появились у наших союзников-англичан на западном фронте, на реке Сомме в сентябре этого года, но ведь они могли появиться и у немцев. Что же будет тогда с нами? Что же ничего не изобретут наши инженеры? И я с ещё большим  волнением стал думать о судьбе России.

       Шестого декабря, на зимнего Николу, у Даши Ермаковой, маминой племяннице и дочери дяди Семёна Михайловича, по случаю её дня рождения собрались гости. В прошлые годы, хотя я и всегда приглашался, но был, как говорится, на этих вечерах «не в своей тарелке». Во-первых, я был моложе всех приглашённых, а во-вторых, в присутствии всей этой «интеллигенции», которых я принимал за людей особенных, ни ступить, ни слова сказать не мог. Они умели танцевать разные бальные танцы – краковяк, мазурку, польку, чардаш, вальс и другие, а я не только не умел танцевать, но и не хотел учиться. Мне казалось, что если я начну танцевать, то с моей долговязой фигурой, кроме смеха, ничего не выйдет. Они говорили «ещё» вместо нашего простого «ишшо», вместо «спасибо» - «мерси», вместо «простите» или «извините» - «пардон». А у меня не поворачивался язык коверкать наши простые, русские, слова. 

       Но зато Пушкина и Лермонтова, кроме, может быть, Даши да учившихся в городе ребят, они не только не читали, а даже толком не знали, кто это такие. Я же этих двух великих людей боготворил. Я даже не представлял себе, как это можно жить на белом свете и не знать чарующей музыки и великой простоты творений этих гениев. А Толстой, Гоголь, Тургенев, Чехов? Так что здесь преимущество было на моей стороне.

       Но всё это не мешало мне дружить со своими интеллигентными кузинами и их кружком. А после того, как я заделался гармонистом, я стал незаменим в их обществе. И всё же я больше предпочитал «улицы», там всё было естественней и проще.

       В этот раз я был приглашён и как уже взрослый, и как гармонист. В числе приглашённых был и мой новый друг Максим как сосед Ермаковых и вроде какой-то дальний родственник. Были также приглашены и специально для этого приехали из Новочеркасска мои бывшие одноклассники – Василий Бунаков, Яков Аханов и Виктор Ершов. Они окончили школу прапорщиков и проходили сейчас стажировку в запасных казачьих войсках.

       Они напропалую щеголяли своими новенькими офицерскими погонами, скрипучими ремнями и звоном шпор. Безбожно грассировали и вместо «а» говорили «э». В общем, задавались во всю. Со мной, бывшим их школьным товарищем, они высокомерно поздоровались, разговаривали надменно и покровительственно. Говоря мне «ты» и «Андрей», они моё к ним «вы» и обращение к ним по имени и отчеству воспринимали как нечто должное. Особенно задавался из них Виктор Ершов, тупее и глупее всех остальных. Я возмутился и решил при первом же удобном случае проучить этих заносчивых «вояк», ещё не нюхавших пороху. И не так всех, как более всего этого надменного Викторку.

       Началась игра в фанты. Мы поканались, кому «судить». Верхним оказался я. Мне завязали глаза, дали в руку фуражку, и каждый из участников начал бросать в неё «фанты». Потом мне развязали глаза, и я начал «судить».

       - Вот этому фанту, если он – мужчина, перецеловать всех девушек, если же – девушка, то наоборот, - сказал я, держа в руке маленькое колечко и гадая, чьё оно. 

      Со стула поднялась двоюродная сестра Настя и исполнила приговор. Я вытащил из фуражки ещё несколько девичьих фантов и назначил им «наказания» в виде троекратного кукареканья, танцев, песенок и прочее.       

      - А вот этому фанту, - я нащупал в фуражке тоненький карандаш от миниатюрной записной книжки, которую я видел ещё до игры у Василия, - этому фанту рассказать что-нибудь необыкновенно страшное.

      Я рассчитывал на то, что «фант» не найдёт, что можно этакое страшное рассказать в весёлой компании, в ярко освещённой двумя «молниями», полной людей комнате. Тогда один из моих врагов будет посрамлён. Но, к моему сожалению, Василий рассказал довольно страшную, то ли выдуманную, то ли действительно имевшую место, историю, предварительно погасив лампы. Девчата визжали, даже мне с Максимом стало не по себе. Василий торжествовал, а я был очень огорчён. Но оставались ещё Яков и Виктор.

     - Внимание! Продолжение следует, - объявил я, доставая из фуражки коробочку спичек, - вот это …, - я стал придумывать задание и вдруг уловил запах одеколона, которым пахло от Виктора. Несомненно, коробок принадлежит ему и надо загадать ему такое, чтобы он не выполнил. И мне пришёл на память случай из наших совместных школьных лет. Мы учились в третьем классе. Виктор сидел в нём третий год. Однажды нам задали выучить наизусть «Полтавский бой». Виктор его не выучил и ему поставили кол. Наверняка он и сейчас его не знает, даром, что офицер. 

- Дай-ка я задам  ему этот «бой», - подумал я, а вслух произнес:

      - Этому фанту рассказать два первых четверостишья из «Полтавского боя» Пушкина!

      Я определил безошибочно.

      - Скэчно и неинтересно, дай что-нибудь другое! – надменным тоном приказа, не глядя на меня, процедил сквозь зубы попавшийся зазнайка и покраснел. Девчата и его товарищи захлопали в ладоши:

      - Нет, нет – это не честно! Почему мы не отказывались?

      Я попал в точку! И теперь, будучи офицером, Виктор не знает «Полтавы». Да ведь её, если не всю, но уж «бой» знает любой простой школьник. Как же не знать этого чарующего:

                                                                 Горит восток зарёю новой.

                                                                 Уж на равнине, по холмам…   

       Ведь эти строки сами льются из уст, а военные не только должны, а обязаны знать это произведение.

       - Этой ерунды я не знэю и знэть не хочу! – Виктор с ненавистью взглянул на меня и демонстративно вышел из комнаты. 

      Всем стало неловко. За ним, уговаривая, вышли его товарищи и именинница-хозяйка. А мне хотелось другого. Мне хотелось вскочить, догнать это мнящее о себе чёрт знает что ничтожество и залепить ему за оскорбление величайшего Поэта здоровенную пощечину. Так он был ненавистен мне в эту минуту.

        Эта встреча с ним была последней в нашей жизни. Больше мы с ним не встречались никогда, хотя от первой войны он остался жив. Конец семнадцатого и начало восемнадцатого годов он жил в станице не у дел. А когда началась гражданская война, он командовал казачьим повстанческим отрядом. Затем отступил к Новороссийску, оттуда – в Крым, а из Крыма эмигрировал за границу и закончил свою военную карьеру в Париже лакеем в одном из Парижских кабаков. Так было слышно от его родных. 

       Из зала в коридор, куда удалился обиженный гость, выскочило ещё несколько человек, и ритм нашей игры был нарушен. Наконец, через несколько минут общего замешательства порядок был восстановлен. Оскорблённое «его благородие» ввели в зал и мне предложили продолжать игру, но я отказался. Я уже был удовлетворён, злорадствовал и ликовал в душе. 

      Перед ужином все вышли в коридор. Максим взял мою руку, крепко потряс и сказал:

      - А здорово ты его проучил! Так ему и надо!

      Максим закурил, а я, как некурящий, стал прохаживаться по коридору. Их тройка стояла отдельно. Они курили и вели какой-то странный разговор, очевидно, прерванный приходом в гости. Я знал, что подслушивать чужие разговоры гадко, но до меня, помимо моей воли, долетели слова «царь», «царица», «Распутин», потом что-то нехорошее и мерзкий смешок.                                                                

       Я обомлел. Воспитанный с малых лет в благоговении и чуть ли не в божественном преклонении перед царствующей семьёй, я не мог даже и представить, как можно так безнаказанно не только говорить, но даже и думать о таких гадостях, которые я сейчас услышал о царской фамилии. И от кого же? От тех, кто призван оберегать и охранять не только жизнь этих священных особ, но и их авторитет. Тем более мне стал обидно, что с малых лет я был самозабвенно влюблён во всю царскую семью. Я, бывало, часами рассматривал эту семью на обложках календарей. Этот подстриженный под ёжик рыжий, курносоватый император с голубой лентой через плечо и многочисленными орденами на красном мундире, эта белокурая красавица в подвенечном наряде, мальчик в матроской курточке, стоящий у ног родителей, и эти четыре юные гурии в воздушных платьях с красными  лентами тоже через плечо внушали мне священный трепет, как Боги. Да их и называли «земными Богами». А в старшую из этих земных Богинь Ольгу я был влюблён ещё и особенно. Не помню, за какой год и в каком номере, портрет её одной, без сестёр, был помещён на первой странице журнала «Нива», где она красовалась во всём своём царственном великолепии. Я страстно влюбился в этот портрет и дал себе слово, став большим, обязательно посвататься за оригинал у царя.

       «Ведь он должен посчитать за честь, что за его дочь сватается донской казак», - наивно думал я, уже зная, что царь не из казаков. В моём представлении донской казак – это было что-то даже выше земного Бога.

      И вот теперь про моих кумиров говорят не только мерзкие вещи, как об обыкновенных смертных, но вещи ещё пострашнее. Я услышал, что царица – шпионка и продаёт интересы России немцам. И я поверил – ведь царица-то сама из немецкой породы. Говорили об этом молодые офицеры совершенно не стесняясь и не боясь, что их могут услышать другие. И я, пока нас не позвали ужинать, был уже в курсе некоторых событий при дворе.

      С этого вечера вера моя в царя была поколеблена, если не до основания, то, во всяком случае, крепко. Готовый раньше в мечтах отдать без колебания свою жизнь за царя как за олицетворение России, я теперь заколебался. А действительно ли он олицетворяет Россию?
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       Эти слухи и слушки поползли по станице и овладели умами нашего Забродинского «клуба». А тут ещё подлило масла в огонь сообщение об убийстве Распутина. Это случилось недели через две после того, как я впервые услышал эту фамилию на именинах сестры. Убийцами называли придворную верхушку и даже одного из членов царской фамилии. Правда, говорили об этом шёпотом – боялись. Потом говорили о каком-то полковнике Мясоедове и военном министре Сухомлинове как о шпионах и предателях и что это они опутали царя и царицу.

      Кончился старый и наступил новый , 1917 год. С этого года меня, как получившего пай земли, зачислили в разряд взрослых казаков и привлекли к первому этапу военной службы – к несению сидёночной повинности при станичном правлении. Эта повинность отбывалась по два дня раз в двадцать дней в течение трёх лет, до «действительной». Служба состояла из  мелких посылок как по самой станице, так и со служебными пакетами в ближайшие станицы и хутора, но это уже было началом военной службы.                                                                                                   

       В первый же день службы я получил первое «боевое задание». Мне поручили доставить в станицу Багаевскую пленного австрийца и сдать его там в станичное правление под расписку, а также попутно отнести служебную корреспонденцию.

       - Пленный должен идти впереди тебя не ближе и не дальше, как на четыре шага, - инструктировал меня бессменный помощник станичного атамана, наш школьный учитель гимнастики Стефан Анисимович Минаев, - вооружён ты будешь шашкой и держать её всё время «наголо». При попытке к бегству – рубить, рубить прямо по голове!                        

      Откровенно говоря, я испугался. Такое важное поручение и на кого возлагают? На какого-то желторотого юнца. А пленный, надо полагать, птица стреляная. Выхватит он это «на голо» и зарубит им конвой, а сам убежит. Но праздновать труса, просить о замене я не согласился бы ни за что. Это было бы несмываемым бесчестием.  

       Шашкой меня вооружил десятник, сказав со своей стороны тоже несколько слов, как вести себя с пленным, который тем временем сидел в общей кордегардии около печки, грелся и подкреплялся куском хлеба. Его только что доставили из станицы Мелиховской и дали немного передохнуть. Это был лет тридцати мужчина с густой щетиной давно небритой бороды. На нём были замызганная, непривычная для наших глаз, серо-синяя шинель, из такого же сукна обтрёпанные обмотки и рыжие, давно не видевшие никакой мази полустоптанные ботинки. На скамейке лежали засаленное, шинельного сукна, кепи и вещевой мешок. 

       Мне стало его жаль. Тем более, что лицо его ничуть не было похоже на лицо того головореза, которого я должен был «рубить прямо по  голове». Обыкновенное добродушное, простое, обветренное зимними стужами лицо. Тёмно-русые волосы стрижены под машинку примерно с месяц назад. 

       Здесь же, на другой лавке, сидел при шашке и курил его конвоир из Мелиховской – дядька лет сорока. Я подсел к нему и стал расспрашивать о поведении в пути подконвойного. 

       - Парень мировой, - объяснял мне мелиховец, - он же почти русский. Из австрийских хохлов, из какой-то там Галиции. Язык наш понимает хорошо. В общем, ничего не бойся. Куда там он побежит? Он, наверное, сто раз рад тому, что попал к нам в плен. Видишь, он смеётся? Ведь он понимает, о чём мы говорим.

       Пленный, действительно, посматривал на нас и улыбался.

       Десятник дал команду отправляться. Пленный засуетился, положил в мешок остаток недоеденного хлеба, завязал его, привязал к лямке кружку, надел кепи и, махнув на прощанье своему бывшему конвоиру рукой, направился к выходу. Мне было очень совестно вытаскивать из ножен палаш и принимать строгий воинственный вид. Но это было необходимо хотя бы в пределах станицы для соблюдения формальности. 

       Выйдя из правления, подконвойный обернулся и вопросительно посмотрел на меня, спрашивая этим, в какую сторону ему двигаться. У меня моментально созрел план, и я указал направление мимо церкви, хотя надо было идти другим путём, и мы пошли. Он безоружный, а я с обнажённым палашом «на плечо». Он, наверное, спокойный, а я с душой в пятках, но со своим планом. Встречные останавливались и с любопытством спрашивали, что это за маскарад. Я кратко отвечал.

       Проходя мимо церкви подконвойный вдруг, к крайнему моему изумлению, снял кепи и трижды перекрестился на наружную икону Алексея митрополита Московского. Я был поражён. До сих пор я всех нерусских считал за басурман и, следовательно, за разбойников. Этим же православным русским жестом пленный совершенно меня успокоил.

       - Слушайте, как вас? Вы, говорят, знаете русский язык? – спросил я его, когда мы миновали церковь и мимо двора Жорки стали спускаться на нашу улицу. План мой заключался в том, чтобы завести пленного домой и покормить его «горячим».

       - Трохи разумию, - приостанавливаясь и в полуоборота оглядываясь на меня, улыбался пленный, - бо я ж галицкий вкраинець.

       Я вложил палаш в ножны, и мы пошли рядом.

       - Вон там я живу, вон мой курень, - указал я на крышу своего дома через Забродинский двор, - мы зайдём до нас и пообедаем, а потом уже пойдём дальше. Вы меня поняли?

       - А як же, як же? Зрозумив гарно! О, щиро вам дякую, щиро дякую!

       Он хотел ещё на крыльце снять свою шинель и ботинки, и мне пришлось чуть ли не насильно втолкнуть его в дом. Вместе с ним в курень ворвался запах, который наверно присущ всем солдатам всех армий на свете – запах давно не мытого тела, грязного белья и амуниции.

       Войдя в курень, пленный снял кепи, перекрестился на иконы и поздоровался с вопросительно смотревшими в нашу сторону матерью и бабушкой Дарьей Фёдоровной.

       - Здоровеньки булы, нэньки!

       Мать с бабушкой, быть может, не поняли слов, но догадались, что они значат:

       - Слава Богу!

       Я объяснил всё матери и попросил дать нам что-нибудь поесть на дорогу, а его пригласил умыться. Мать быстро собрала на стол, поставив гостю миску свиного холодца и миску жирного, с большим куском свинины, борща.

       Пленный перегонялся из станицы Семикаракорской со строительства шлюзов куда-то за Багаевскую. В пути был третьи сутки и, по-видимому, был очень голоден. Но несмотря на это, есть стеснялся. Тогда мать и бабушка стали около него и приказали ему съесть всё без остатка, подав на закуску целую миску грушевого взвару, а в мешок насовали хлеба, сала и пирожков. И надо было видеть, как со слезами на глазах благодарил этот «враг» мать, бабушку и меня.

       - Ну, хватит, хватит, - краснел я, - хватит! На здоровье! Одевайтесь и пошли!

       В эту зиму был большой разлив Дона. Потом половодье покрылось льдом. Но вода спала до нормального уровня, а лёд остался лежать толстым слоем по всему лугу. Выйдя на этот лёд, мы разговорились.

       - Как ваше имя? – спросил я.

       - Андрий!

       - Андрей? Меня тоже Андрей! Значит, тёзки?

       - Вас тиж Андрий? О це гарно! А призвище моё Гоцуляк!

       - Смотрите, да вы совсем наш человек! А как же так получилось, что вы, почти русский, православный, а воевали на стороне австрийцев, басурман? 

       - А що ж сробишь? Бо наша Галицка Вкраина е пид владою австрияков, и я присягав нашему Францу Иосифу. А за нарушение присяги так же, як и у вас. А вмирать як собаци кому ж охота?

       Помолчав немного, он продолжал: 

       - Вы бы, русские, давно побилы бы и автрияков, и нимцев, да у вам всэ ваше высшее начальство продажне, даже сама ваша царица Александра – ведь вона ж немка! Так хибы ж вона будэ за русских? А царь ваш – шляпа!

       Я вздрогнул. Разве можно так говорить про помазанника Божия? Но, вспомнив своих офицериков, простил простому, да ещё пленному, солдату.

       - А откуда вы всё это знаете?

       - Мы, пленники, бильше  вас бачим  и гарнище русских знаемо, що у вас робится.

       Сдав пленного и возвратясь домой, я никому ни словом не обмолвился о разговоре с пленным.  Я знал, что такие разговоры опасны. Всем в станице было известно, как один из Багаевских казаков, ругавший царя, был сослан в Сибирь на каторгу. И один наш станичник за что получил десять лет каторги?

       Но почему же тогда на именинах у Ермаковых так открыто говорили про царя и царицу наши прапорщики? Правда, они не ругали царя, но всё же говорить такие вещи на земных Богов?!… Пусть этот пленный не наш, он подданный другого, враждебного нам, государства, ему это как-то простительно. Да и то – на нашей территории он тоже должен бы держать язык за зубами. Но наши-то, наши?!
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      В воскресенье, 5 марта, я пошёл в церковь к обедне. Зная хорошо все церковные службы, я сразу обратил внимание на то, что ни на малой, ни на большой ектеньи не поминают, как обычно, ни царя, ни царствующего дома. Подумав, что ослышался, или в самой службе произошли какие изменения, я стал дожидаться, что скажет «великий выход». Но и на нём не было произнесено ни слова ни о царе, ни о его доме. Я недоумевал и заметил, что не я один обратил на это внимание, что все перешёптываются.

       Перед окончанием обедни, в момент, когда обычно священник произносит проповедь, из боковых дверей алтаря, держа в руках какую-то бумагу, не похожую на обычный конспект проповеди, вышел отец Иван, стал на амвоне лицом к молящимся и начал креститься. 

       - Во имя отца, и сына, и святаго духа!

       За ним перекрестились все присутствующие. Поднеся к лицу свободную руку, батюшка начал плакать. Не понимая, в чём дело, но предчувствуя беду, во многих местах церкви тоже послышался плач. Немного успокоившись, отец Иван развернул бумагу и дрожащим прерывающимся голосом начал читать:

       - Божьею милостию мы, Николай Второй, император и самодержец Всероссийский…царь Польский и великий князь Финляндский… и прочая…и прочая…и прочая. Объявляем всем нашим верноподданным… В дни великой борьбы с врагом внешним…великой смутой народной и тяжких испытаний... в жизни России... почли мы долгом совести... облегчить народу нашему... тесное единение... и в согласии с Государственной Думой…

       В церкви стояла мёртвая тишина, как будто в церкви, кроме читавшего манифест отца Ивана, не было ни одной души.

       - … признали мы за благо, - продолжал читать священник, - … отречься от престола Государства Российского… и сложить с себя верховную власть…

       По церкви раздался громкий единый выдох, послышались истерические рыдания, кто-то громко и истерично крикнул:

       - Пропали мы!

       Отец Иван вытер заплаканные глаза, высморкался и продолжал:

       - … Не желая расстаться с любимым сыном нашим… мы передаём наследие наше… любезному брату нашему… великому князю Михаилу Александровичу… благословляя его на престол Государства Российского…

      - О-о-о-о-о!!! – стонала церковь.

      Следом за этим манифестом было зачитано отречение Михаила.

      - Что же теперь будет? – беспрестанно спрашивал друг у друга ошеломлённый и растерянный расходившийся по домам народ. Свершилось то, что никак не укладывалось в головах. Рухнуло то, что ещё час тому назад считалось незыблемым, таким же естественным, как воздух, вода, день, ночь, таким же необходимым, как труд, еда, сон.

       Когда я дома рассказал о событиях матери, думая её поразить, она, к моему удивлению, отнеслась к этому совершенно спокойно.

       - Не этот, так другой, а какой-нибудь царь всё равно будет, без царя нельзя! Может быть, теперь скорее война кончится.

       Я вспомнил свою бабушку. Эх, не дожила она до сегодняшнего дня! Интересно, как бы она реагировала на все эти события? Вспомнил я и нашего учителя Ивана Фирсовича (его сейчас в станице не было), как он нам очень осторожно, вне всяких программ, рассказывал в 1911 году, когда праздновалось освобождение крестьян от крепостной зависимости, об издевательствах помещиков над крестьянами. Рассказывал, как помещики меняли крестьян на собак, как продавали их как какую-нибудь вещь или волов на ярмарке, как продавая, разлучали мужа с женой, родителей с детьми. Рассказывал про помещицу Салтычиху, которая замучила до смерти около ста сорока своих крепостных крестьян.  

       Конечно, Иван Фирсович ни звуком не напомнил, под чьим же покровительством были эти люди-изверги. А если бы бабушке кто тогда сказал, что и царь такой же безжалостный помещик, она бы выцарапала тому глаза, она ни за что не приобщила бы царя, помазанника Божия, к разряду угнетателей народных.

      Мне же, не разбиравшемуся в классовых противоречиях, в тонкостях политических хитросплетений, инстинктивно казалось, что вместе с низвержением царизма должны измениться и некоторые старые порядки, что что-то должно измениться и с помещичьей землёй, так как слишком уж велика была несправедливость владения ею.  У одних тысячи и десятки тысяч десятин на одну семью, а у миллионов семей – ничего. Интересно, жив сейчас тот солдат-инвалид японской войны?

       Помещичья земля пускай идёт безземельным крестьянам. Пусть её дадут и этому несчастному калеке – будет хоть сдавать в аренду и этим жить, не шатаясь по белому свету и не попрошайничая. Так просто решал я вековой земельный вопрос, не предчувствуя совершенно, сколько ещё прольётся русской крови в споре из-за неё, кормилицы, сколько останется вдов, сирот и обездоленных от смертельной схватки с этой вековой несправедливостью. Сколько будет винных, а больше всего невинных, жертв.   

       Управившись со скотом, я уже собрался идти к ребятам делиться впечатлениями, как к нам прибежал мой двоюродный Сёмка Ермаков.

       - Андрюша, пойдём к нам, тебя что-то папа зовёт!

       Дядю Сёму я уважал и любил, как отца, и вместе с этим побаивался. Как мне не хотелось сейчас, в такой день, идти к нему и разговаривать, по-видимому, о наступающей весенней пахоте и севе.

       «Нашёл время для подобных разговоров», - с неудовольствием подумал я, но ослушаться не посмел и пошёл. Всё же дядя Сёма, как и дядя Алёша, очень много помогал нам с матерью во всех наших полевых работах.

       Дядя Сёма был один. Он сидел за столом в низах и, подперев голову рукой, о чём-то думал. Перед ним на столе стоял графин с вином, закуска и стакан. Он явно пил и пил один, чего с ним никогда не случалось ранее.

       - Садись, Андрейка! – указал он на лавку рядом с собою, когда я с ним поздоровался. – В церкви был?

       - Был.

       - Слыхал, а? Ты парень грамотный, много читаешь! Ну-ка, скажи, что же это такое? До чего же мы докатились?

       Он налил стакан вина и поднёс мне. Я смутился и стал отказываться.

       - Пей, не бойся! Выпей один – больше подносить не буду!

       Пожелав дяде здоровья, я выпил. Это было их замечательное, так называемое «церковное» вино, которое расходовалось им  только в особых случаях.  

       - Рассказывай, что это всё значит?

       Я стал ему рассказывать про крепостное право, про помещиков, не забыв и Салтычиху. Рассказал про бунты Степана Разина, Булавина, Пугачёва.

       - И все они, дядя, были донские казаки. А что царя скинули с престола, так, наверное, за то, что он заступался за помещиков, а помещики были против народа.

       - Всё это так, - перебил меня дядя Сёма, - но я не то хотел спросить у тебя. Слыхал я и про помещиков, и про их безобразия, и про Стеньку Разина. Но мы-то тут при чём?

       - Кто это «мы»?

       - Казаки!

       - А при чём тут, дядя, казаки? Ведь мы же не помещики! Кто же нас тронет и за что?

       - Ох, Андрейка, тронут! Да ишшо как тронут! Теперь всё это хамовьё подымет голову, припомнят они нам 905-й год! Это одно! А другое – их давно берут завидки на наше привольное житьё, заберут они у нас нашу землю, которую кровью своей завоевали для нас наши пращуры и деды. Отберут наши сады, залезут в наши курени, а нас - под зад коленом! Вот попомнишь моё слово!

       Он уронил голову на руки и стал плакать. Я, как мог, стал его утешать.

       - Пропало, Андрей, казачество, пропало! Всё казачество пропало – и мы, донские, и кубанские, и терские, и астраханские, и все, все одиннадцать казачьих войск!   

       - Да почему пропали?

       - Да как же ты не поймёшь? Наследник Алексей кто был, а?

       - Как «кто»? Наследник и всё, - не догадывался я.

       - Да ведь вас же учили, «кто»! Кто был атаманом всех казачьих войск?

       Да, действительно, нас учили, что каждый наследник-цесаревич из покон веков являлся ещё с пелёнок атаманом всех казачьих войск. Как это я совсем выпустил из виду? Тоже мне ещё грамотей!

       - Он был наш атаман, наша защита! А теперь кто нас будет защищать? 

       Дядя Сёма заплакал опять. Потом налил вина и не смакуя, как делал всегда, залпом выпил и заставил выпить меня второй.

       - Эх, нет теперь ни царя, ни атамана! Не доставало ишшо добраться до Бога!

       Стали сходиться гости постарше, креститься на иконы, здороваться с хозяином и мною и заводить разговоры про одни и те же новости. Пришли дядя Алёша и Лука Павлович. Я поспешил незаметно уйти. На улицах станицы и около Шмелёвской лавки было много народа. Станица шумела, как лишившийся матки потревоженный улей.

       Вечером на «улице» подвыпивший Никита-сапожник из «иногородних», отставной по ранению солдат, пел «Вихри враждебные…» и похвалялся:

       - Свобода, равенство и братство! Теперь все равны! Теперь все казачьи земли поделим между всеми поровну! Довольно одним казакам барствовать!

       Не зная, как вести себя и как на подобные высказывания реагировать, мы с болью в душе трусливо и угодливо поддакивали. Но вот кто-то с закутанным рубашкой лицом, протиснувшись в круг, нанёс оратору сильный удар в висок. Никита мешком рухнул на землю. Мы в страхе разбежались. Это было началом гражданской войны. 

       Я убежал домой и лёг спать. В последующие дни в стенах Забродинского «клуба» уже начали склоняться такие, раньше незнакомые фамилии, как Керенский, Гучков, Милюков, Львов, Родзянко, Шульгин. Стали крепко поругивать новую власть. А новая власть на Дону была та же. Те же станичные атаманы, та же полиция, переименованная в милицию. Правда, войсковой атаман, немец Граббе, был заменён донским казаком, войсковым старшиной (подполковник) Волошиновым. В течение последних семидесяти лет атаманами Дона были не казаки. Последним донским атаманом из казаков был генерал от кавалерии Максим Григорьевич Власов, умерший от холеры 6 июня 1848 года в станице Усть-Медведицкой.
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        Итак, свершилось. Я сижу рядом с «нею». Около нас нет никого. Сидим у нас в палисаднике, за куренём, на лавочке, под кустом расцветшей сирени. Она и я. И мне кажется, что это – сон. Что вот я проснусь, и ничего этого не будет. Но со счастливого неба мерцают счастливые звёзды. Замечательно играет на гармошке далёкий, невидимый гармонист, звонкими голосами поют девушки, и даже добродушно на кого-то лают собаки. И мне кажется, что не только я, но и всё земное и неземное, всё видимое и невидимое так же счастливы, как и я. А, может быть, это, действительно, только сон? Прекрасный сон?

       Но нет, я не сплю. Ведь я ощущаю «её» рядом с собою и даже дошёл до такого святотатства, что держу руку своего кумира в своей руке. Мы разговариваем. О чём? Не знаю. Ни о чём и обо всём. И я счастлив. Мы знакомы. Нет, не знакомы, мы – друзья вот уже несколько дней, и между нами нет никакой принуждённости, как будто мы уже давным-давно знакомы.

       Как это произошло?

       Как-то в конце апреля, уже после того, как отпахались и отсеялись, я шёл к дяде Алёше. При повороте с улицы в их переулок я лицом к лицу встретился с нею. Уступая ей дорогу, я свернул вправо, она одновременно свернула влево, и мы опять очутились друг против друга. И так ещё раз. Я страшно смутился, растерялся, лицо моё пылало, все мысли выскочили из головы. Момент для разговора  был самый удобный, но я не сумел им воспользоваться.

       Я не помню, сделал ли я у Черемховых то дело, ради которого шёл, но только я поспешил уйти от них поскорее в надежде встретить Татьяну на улице ещё раз. Я догадался, что она живёт где-то недалеко и шла, по-видимому, в лавку, так как, несмотря на будничный день, одета она была по-праздничному. А обычай ходить в лавку опрятно одетыми я уже изучил на своих двоюродных сёстрах  и соседках.

       На обратном пути она мне не попалась. Поколебавшись, я зашёл в магазин, но среди нескольких покупателей её не было.

       «Что за невидимка!» – с раздражением подумал я и с этого дня зачастил к Черемховым почти каждый день. Смутная надежда обязательно встретиться с нею не давала мне покоя. Я был в полной уверенности, что, увидев теперь её где бы то ни было, я остановлю её и расскажу её о своих к ней чувствах. И я не то с ужасом, не то с упоением и радостью замечал, что ничего подобного никогда ни к кому не испытывал: ни к Ксеньке, хотя мне тогда было лет семь, ни к учителевой свояченице. Не было ничего похожего и на чувства к Поле и Катерине. Я уже не говорю об Ольге Николаевне. То была влюблённость простолюдина в портрет красивой девушки-принцессы. Так что же это? Выходит, что это уже пятое по счёту увлечение? 

      И что это – увлечение или любовь? И какая разница между увлечением и любовью? Я слышал, что есть любовь, которая бывает раз в жизни, и есть увлечение, которое так же быстро уходит, как и приходит. Но не любовь же это?! Как я мог полюбить человека, совершенно его не зная?

       А что, если она замужем? И я ужаснулся этой мысли. Но нет, не может быть, ведь она ещё так молода. А потом эта свободная поездка прошлым летом за Мокрую балку. Ведь не вышла же она замуж за эти месяцы?! И вдруг ещё одно «но». А Артёмка Сальников,  один из тех трёх ребят, что на «Алексея»  прошлой осенью увивался вокруг Татьяны? Я его ещё этой зимой видел, как он катался однажды вечером с Татьяной на санках с церковной горы. Неужели этот Артёмка её ухажёр? Так куда же я думаю лезть?

      Но тогда чем же объяснить её внимательные взгляды, которые я ловил на себе при случайных встречах? Ведь она смотрела на меня и смотрела, конечно, не спроста. А вообще, для чего это я так рассуждаю, так щепетильничаю. Если я буду так мудрствовать, то знакомство моё с нею не состоится никогда. Неужели все ребята так же деликатничают, как и я, когда знакомятся с девушками? А интересно, чем ребята завлекают девок? Говорят, что танцами, обхождением ну и, самое главное, внешностью. Если это так, то ничем, к сожалению, мне похвастаться нельзя. Я не пою, не танцую, а насчёт обхождения, так я и два слова при девушках связать не умею. А внешность? Даже не будь этого проклятого чёрного шрама, следа от осенней шалости, внешность моя самая заурядная. Так куда же мне кидаться с этой пегой мордой? Разве вот гармошка? А что гармошка?!                                                                      
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       И вот однажды, полный таких путанных философских размышлений и смутных надежд, я шёл к Черемховым, и… чудо свершилось – навстречу мне шла Татьяна. Я растерялся, у меня перехватило дыхание, и я вынужден был замедлить шаг. Проходя мимо, она потупилась, свернула немного в сторону, потом взглянула на меня и поздоровалась со мной, как уже со старым знакомым. И тут я мгновенно сообразил, что ещё несколько секунд и я опять потеряю самый удобный момент для знакомства

На её «здравствуйте» я ответил тем же и посмотрел кругом. Никого ни впереди, ни сзади нас не было. И я, замирая от робости, крикнул ей вдогонку:

      - Послушайте, Таня! Можно вас на минутку?

      Татьяна остановилась и повернулась на мой крик. Я подошёл к ней.

      - Ну, здравствуйте ещё раз! – я протянул ей руку. – Будем знакомы, вы ничего не имеете против?  Мы с вами уже несколько раз встречались, а я только и узнал, что вас зовут Таня. А чья вы, где живете, не знаю. Выходит, что мы с вами и знакомы, и незнакомы. Значит, вас зовут Таня. Ну, а меня зовут Андрей. Так чья же вы, Таня, и где живёте?

      - А вон наша крыша, - указала она на крышу куреня за Черемховыми и назвала свою фамилию. Я вопросительно уставился на неё – она назвала фамилию наших соседей – Морозовых.

      - Позвольте, вы не родня нашим соседям, Морозовым? Может, знаете Илью Морозова?

      - Родня, - улыбнулась она, - мой папа и папа Илюши родные братья, а мы с Илюшей – двоюродные.

      - Так это я у вашей мамы обедал в прошлом году на кочёвке? И это она дала мне на дорогу махотку кислого молока и пышек с каймаком?

      - Да, она, - улыбнулась она той улыбкой, которая приводила меня в трепет.

      - И вы, наверное, знаете тогдашнюю мою историю?

      - А как же? Знаю, мама рассказывала.

      Я перевёл разговор на другое, не желая ворошить ту историю.

      - Но как же так получилось? Вы двоюродная сестра моего соседа и друга, а я вас до сих пор не знал! Ведь вы, наверное, ходите до Морозовых? 

      - Не так часто, но хожу и вас я давно и хорошо знаю – видела вас в вашем дворе.

      - Но почему же я вас никогда у них не видел?

      - Значит, так смотрели! – с неизъяснимой прелестью упрекнула она меня.

      Я покраснел. Мне стало почему-то стыдно, хотя на самом деле я никогда её у Морозовых не видел, но я тоже не так уж часто бывал у них. Особенно после школы, когда наши пути с Илюшкой разошлись. Он пошёл по «интеллигентной» дороге, а я волею судеб и упорством покойной бабушки – «крутить быкам хвосты».

       - Вы, кажется, сказали, что идёте до Морозовых, так позвольте, Таня, я вас провожу.

       - Спасибо, но ведь вы же шли в другую сторону!

       - Успею! Я шёл до Черемховых,

       Мы пошли рядом. С нами встретилась какая-то тётка, взглянула на нас, приостановилась. В том, что молодая девушка идёт с парнем, причём днём, по станичным понятиям, усматривалось что-то зазорное. Татьяна смутилась бесцеремонности тётки, а мне это польстило, доставило удовольствие. Мы дошли с ней до церковной площади. Здесь народа было больше. Не желая своим сопровождением шокировать Татьяну и давать повод досужим кумушкам для сплетен, я условился с нею о встрече сегодня вечером на «улице» на «горе» и пошёл к Черемховым.
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       Остаток дня я был сам не свой. Мне казалось, что солнце остановилось и упорно не желает двигаться туда, где ему надлежало быть вечером.

       Наконец, солнце закатилось за Новочеркасские бугры. Из табуна пришли коровы. Я напоил своего Игошку и задал ему на ночь корм. Мы с матерью повечеряли и я, одевшись во всё праздничное и захватив с собой гармошку, пошёл к Жорке. Отказавшись от приглашения к ужину, я сел на ступеньки и стал ждать друга.

       - Андрейка, да ты не под венец собрался? – заметила мой праздничный наряд Жоркина мать.

       Я что-то пробормотал в объяснение.

       - Как ты смотришь, Жорка, если мы нынче пойдём на «улицу» на «гору»? – спросил я Жорку, когда он после ужина подошёл ко мне.

       - На «гору», так на «гору», - сразу согласился он, с подозрением оглядывая мой именинный вид. – А почему это, разреши полюбопытствовать, уж не зазноба какая там завелась? А бока-то нам там не намнут? 

     В последнее время, когда я «порвал» с Катериной и у нас появились новые друзья – сначала Максим, а потом ещё Пётр и Василий (о них речь будет ниже), - мы свои вечера проводили большей частью на «площади», среди «полуинтеллигенции», не примыкавшей ни к «уличной», ни к «галетской» группам. 

      Как я уже говорил, «гора» и «низ» спокон веков враждовали между собой из-за девчат. Примирения если и были, то очень редкие и недолгие. Наша пятёрка, то есть Максим, Петро, Василий и мы с Жоркой, как не связанные никакими неписаными обязательствами ни с той, ни с другой стороны и не претендовавшие на ухаживание за девушками (на мои ухаживания за Катериной низовцы смотрели сквозь пальцы), держали нейтралитет, который не очень-то уважался ни «горой», ни «низом» особенно. Это был хоть шаткий, но все же нейтралитет. К тому же я имел гармошку. А гармонистов вынуждены были беречь и не трогать как ядро и организующее начало «улиц». Но это, конечно, относительно. Иногда трогали.

       Показавшись несколько раз с гармошкой на «улицах» «низа», мы были уже как бы зачислены в штат тут. Поэтому на вполне резонный вопрос Жорки я сказал:

       - Горовцы-то не намнут, они, наоборот, будут рады нашему приходу, а вот низовцев следует опасаться. Ну, да ладно – там будет видно. Слушай, Жорка, ты не знаешь на «горе» Татьяну Морозову?

       - А-а-а! Так вот что?! Да как же не знаю?! Ведь это же Илюшкина двоюродная сестра. Ну, Андрей, у тебя губа не дура! Но только ты там не пообедаешь. Уж слишком здорово она о себе мнит, неприступная, как крепость какая. Сколько к ней не подсыпалось ребят и всем чайник (отказ). Ни с кем не хочет ходить. Так куда уж нам?

       Так «утешил» меня друг. Он оказался более осведомлённым, чем я от него ожидал.
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        Итак, мы пошли на «гору». Пройдя церковную площадь, на которой играть в гармошки запрещалось, я заиграл станичные страдания, а Жорка начал подговаривать. У него был красивый баритон, и он знал массу частушек. По пути мы зашли к Максиму, Петру и Ваське. Потом к нам стали приставать группы девчат и ребят, спешивших туда же, куда шли и мы.

        «Улица» уже была в полном разгаре. Нас сейчас же окружили горовцы, особенно их вожаки, дружелюбно поздоровались, покровительственно хлопая по плечам, вроде «давно бы нужно». Ведь как же – пришёл гармонист! Заказы на любимый «шен» я получил ещё дорогой. Мне сейчас же нетерпеливо про это напомнили, и я начал играть, пытаясь в темноте и в толпе узнать Татьяну. Но пока в этой белеющей каше нарядов разобраться было невозможно. Около меня стояли Максим с Петром и Васькой. А Жорка куда-то исчез. Я хотел попросить его разыскать Татьяну и пригласить её танцевать. Но милый, славный Жорка! Он знал своё дело и без меня.  Не прошло и нескольких минут, как он уже шептал мне на ухо:

      - После этих сыграешь вот этим, - указал он на две белеющие фигурки, стоявшие сзади него. Со сладким замиранием сердца в одной из них я узнал Татьяну, а в другой – Груню. Маруси не было.

      И вот во второй очереди закружились они в сообществе с другой парой очередных девчат. Протестов за нарушение очерёдности не было. Да их и не могло быть. Барышня гармониста и её близкие подруги могли танцевать, сколько угодно и в любой очереди. И хотя Татьяна и не была ещё моей «барышней», но раз друг гармониста, нарушая очерёдность, ставил кого-то танцевать, значит, так нужно. Таков был закон «улицы». О, милый Жорка!

      Я играл вдохновенно, стараясь вложить в эту простую игру всю свою душу и всю свою виртуозность, на которую только был способен. Но вдруг кто-то сзади обхватил меня, зажал гармошку и крикнул:

      - Танька, выйди из круга!

      Танцующие растерялись и смешались. Татьяна вышла, а вместе с ней и Груня. Их места тотчас же заняли другие.

      - Продолжай, Андрей!

      Около меня стоял смеющийся нарушитель танцев Артём Сальников. Я понял, что он мстил Татьяне, и эта месть выразилась в зажатии гармошки и удалении её из круга танцующих. Таков был закон «улицы». Он воспринимался всеми как нечто должное и считался, в том числе и пострадавшими, в порядке вещей. Но я не пожелал посчитаться с этим «законом», посягавшим на честь моего кумира. Меня всего затрясло от возмущения и нахлынувшей злобы к этому самодовольному нахалу, позволившему себе оскорбить мою «святыню» и посягнувшего на мою независимость.

       Я потерял самообладание и, перекинув гармошку на левое плечо, правой рукой схватил Артёмку за грудки. Я молниеносно сообразил, что поддаться, уступить ни в коем случае нельзя. Надо сразу же поставить этих спесивых нахалов на своё место если не силой, то авторитетом своей музыки. О последствиях я не рассуждал.

      Нас сразу же окружила толпа во главе с вожаками с тростями и дубинками, которые стали между мной и Артёмом. А я, не считаясь с этим грозным окружением, забыв всё на свете, кроме оскорблённой Татьяны, орал:

       - Какое ты имеешь право?! Гармошка не твоя – не лезь! – и я демонстративно, ни на кого не глядя, стал выбираться из толпы.

       - Идёмте, ребята, ну их! – и я матерно выругался, чего не делал никогда и матерщинников терпеть не мог. Но сейчас это было необходимо, для усиления, так сказать, впечатления. Так подсказывало мне шестое чувство. 

       К удивлению, меня и пальцем никто не тронул. Меня стали уговаривать и интересоваться подробней причиной возникшего конфликта. Узнав, в чём дело, вожаки разочарованно присвистнули – зажать девке гармошку! Да ведь это же обыденное дело. Стоит ли из-за такого пустяка «лезть в пузырь»?        

       - Стоит! Рискуя быть побитыми низовцами, я пришёл к вам не за тем, чтобы вы распоряжались моей собственностью, моей собственной гармошкой и командовали мною. Если вы хотите, чтобы я играл на ваших «улицах», то не командуйте! Я плевал на все эти ваши дурацкие обычаи. Если сейчас, сию минуту не станет танцевать эта четвёрка, я ухожу и больше нога моя сюда не ступит, - ультимативно заявил я.

      Один из вожаков поругал Артёмку и восстановил порядок. Я заиграл вновь и те же две пары завертелись опять. Я торжествовал победу и ликовал за восстановленную честь Татьяны.

      Постепенно «улица» стала расходиться. Доиграв пятый тур последним заказчицам, я заиграл страдания, и мы с моими ребятами направились вроде восвояси, но тем переулком, который был мне нужен.

      - А здорово ты его отбрил, - с восхищением говорили мне друзья, - только теперь остерегайся, а то он может тебе такое устроить

      Мы остановились на следующем перекрёстке.

      - Ну, давай гармошку, - сказал Жорка, - а сам иди. Они вон пошли с Алёшкой. А мы, ребята, пошли к себе. Андрюшку мы теперь потеряли безнадёжно и навсегда! Дорогой расскажу вам всё! Ну, желаю…!

      Он повесил гармошку через плечо, и ребята мои, увязавшись за стайкой девчат, пошли в направлении станичной площади.

       Вся прыть с меня слетела, и я стал трусить. Трусить, конечно, не из-за Артёма, а из-за предстоящего рандеву. Но отступать было поздно. Да я и не мыслил об этом и пошёл в направлении к трём темневшим в глубине улице фигурам. 

       - Ну, как, Андрей, нравится тебе наша «гора»? – смеясь встретил меня Грунин ухажёр Алёша Казачков, мой соученик. – А здорово ты его отбрил. В общем, не бойся, все ребята за тебя, в обиду не дадут.

       Девчата засмеялись. Постояв немного и перекинувшись со мной ничего не значащими словами, Алексей взял свою подругу под руку и повёл её на противоположную сторону улицы. Мы с Татьяной остались вдвоём. Если сегодня утром при встрече с ней я вёл себя более или менее непринуждённо, то сейчас, оставшись вдвоём, испугался. Сердце у меня колотилось бешено. Я не знал, с чего начать разговор. Всё то, что я репетировал днём, вылетело у меня из головы совершенно. Мы стояли с нею посредине улицы напротив их двора. Я тоскливо, словно ища помощи, озирался кругом и, наконец, увидел спасительную лавочку.

       - Таня, давайте сядем.

       Мы сели. Но я буквально потерял дар речи и сидел, как истукан. Она тоже волновалась не меньше моего и нервно теребила платочек. Первой нарушила становившееся уже неприличным молчание она:

      - А вы, оказывается, из породы драчунов!

      И тут, наконец, я обрёл дар речи.

      - Нет, Таня, я не драчун! Я самый смирный парень в мире и дрался только один раз в жизни  будучи ещё мальчишкой. Я, может быть, и не обратил бы внимание на это «зажатие», если бы это не касалось вас. Мне так стало жалко вас, когда вы выходили из круга, что я готов был драться не только с Артёмкой, но и со всеми вашими форсунами с тростями и палками.

      - Спасибо, Андрюша! – еле слышно поблагодарила Татьяна, который раз назвав меня таким ласкательным именем.

       - Скажите, Таня, если это не секрет, за что это он вам?

       - Да навязывается в ухажёры, а я не хочу. Вот он и гадит мне. Да разве это в первый раз? Я к этому уже привыкла.

       - Постараюсь, Таня, чтобы это было в последний раз!

       - О, какой вы герой!

      Я покраснел, поняв, что проявил форс, самонадеянность. Мне стало не по себе. Неизвестно, как у меня с нею  сложатся отношения, а я уже записываюсь к ней в рыцари. И я перевёл разговор на другое. Мы просидели с нею около трёх часов. Она несколько раз порывалась прощаться, но я, держа её руку в своей, удерживал. Наконец, условившись о завтрашней встрече здесь же, мы распрощались. 
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       Я шёл домой, не чувствуя, как говорится, под собою ног, но уже не от страха, а от избытка переполнявших меня чувств. У меня было такое настроение, что я от счастья готов был танцевать, петь, кувыркаться. Я готов был обнять и расцеловать весь мир. 

       Было уже поздно. Проведённое с Татьяной время пролетело для меня мгновенно, а на самом деле было уже за полночь. Станица спала. Только со стороны весеннего разлива доносился неумолкаемый монотонный концерт земноводных. Со спокойного, величавого лона полых вод тянуло свежестью. Далеко-далеко, в соседней станице Заплавской, пиликала запоздалая гармошка, возможно, моего собрата по счастью. На колокольне пробил час, ему отозвался колокол в Заплавской и почти одновременно и чуть слышно – в Багаевской. У шмелёвской лавки заколотил в колотушку сторож. Где-то сонно тявкнула собака.

       Остаток ночи я не спал. Я не верил в то, что произошло. Рано утром прибежал Жорка.

       - Ну, как?

       - Всё в порядке!

       - Брешешь!

       - Чего бы я брехал? Вот пойдём сегодня опять туда, и ты увидишь собственными глазами.

       Вечером мы опять пошли на «гору». Я играл. В первой четвёрке танцевала она. Это считалось среди девчат за большую честь. От Груни все девчата уже знали про начинающуюся нашу близость с Татьяной и, заискивая передо мною, чтобы я играл и играл, все наперебой приглашали Татьяну танцевать с собой. А танцевать девчатам излюбленный их «шен» - хлебом не корми. Никто в этот вечер гармошку уже не зажимал.

      После «улицы» я пошёл к её двору вместе с моими ребятами, познакомил их с нею. Жорка с нею был знаком давно. Я отдал ему гармошку, и они ушли. Мы с Татьяной опять остались вдвоём.

       - Ну, вот, Танюша, мы опять вместе. Вчера мы говорили, говорили, а до главного так и не договорились, так как ты слишком уж поспешила уйти, чуть ли не убежала.  Позволь мне называть тебя на «ты». 

       - Ничего себе «поспешила». Так ведь час ночи уже был. А ещё мне стало почему-то стыдно. Вы…

       - Ты…

       - Ты мог подумать, что я вешаюсь тебе на шею…

       - Не мели чепухи!

       - Милый Андрюша! – от слова «милый» я вздрогнул, - Я должна тебе все рассказать. Прости меня, но я вся изболелась душой по тебе с тех самых пор, как два года тому назад я увидела тебя в садах. Потом на богомолье.  Я и раньше тебя видела несколько раз, но всё издалека. А вот как увидела на богомолье, то не пойму, что со мной сделалось. Сколько раз ты снился мне во сне, сколько я дум передумала о тебе. Никакое дело не шло мне на ум, даже наши заметили, и один раз мама спрашивает: «Ты, Танька, случаем, не больна?». А когда ездили за Мокрую балку? Я ничего тогда не соображала и от радости, и от какой-то тоски. А помнишь нашу встречу тогда, в переулке, когда мы три раза уступали друг другу дорогу?…

       - Танюша, милая, это всё правда, что ты говоришь?

       - Правда, Андрюша, правда!

       - А скажи, Таня, куда ты делась тогда с богомолья? Я весь день искал тебя, но так нигде и не нашёл и назвал тебя «невидимкой».

       - Вернулась домой. Мне так велено было папой и мамой. Они пошли Богу молиться, а я осталась за домоседку.

       Я тоже излил ей в восторженных словах все мои чувства к ней с тех пор, как увидел её впервые, Она счастливо смеялась. 

       Итак, мы стали встречаться с нею каждый вечер и просиживали  или на лавочке у их калитки или у нас в палисаднике под кустом сирени чуть ли не до зари. При третьей встрече мы поцеловались.   

                                                                                  6

       Однажды, в одно из майских воскресений, я пришёл перед вечером с дневной «улицы» и, к большому моему удивлению и не меньшей радости, увидел дома отца. Он и ещё какой-то незнакомый казак сидели на крыльце куреня за столом и подкреплялись с недавней дороги. С ними сидела мать, держа на руках недавно, месяц тому назад, нашедшуюся дочку, мою сестрёнку. Трёхлетний Митька, не узнавая отца, испуганно жался к коленям матери. Пакетик гостинцев, лежавший перед ним на столе, оставался нетронутым.

      От неожиданности я смутился и не знал, как себя вести. Висевшая за плечом гармошка выдавала меня, что я уже кавалерничаю и хожу с нею по «улицам» даже днём. Хотя мать отцу, конечно, уже всё рассказала.

      Завидев меня, отец поднялся со стула и как тогда, на току, пошёл мне навстречу. Вытирая слёзы, он спустился с крыльца в палисадник, обнял меня, крепко прижал к груди и поцеловал. Потом представил меня своему товарищу. Это был полчанин отца из станицы Маныческой. Они пришли с фронта в десятидневный отпуск. Я растрогался и, не стесняясь постороннего человека, разревелся. А через минуту уже бегал по станице, приглашая родню на «встречу» с отцом.

       «Встреча» продолжалась всю ночь. Утром, попутной лодкой, полчанин отца уплыл домой, а отец занялся хозяйством, которое неумолимо, несмотря на все наши старания с матерью поддерживать, приходило в упадок. Каменная наша конюшня завалилась, деревянные сараи перекосились. Требовалось безотлагательное вмешательство опытной и крепкой хозяйской руки.

      Мы начали с конюшни. В помощь отец пригласил уже знакомого нам деда Ермолаича, того, что делал в прошлом году бабушке гроб. Он был мастером на все руки – плотником, каменщиком, маляром, жестянщиком, кровельщиком. Его отец когда-то пришёл из Рязанской губернии искать на богатом Дону счастья, остановился в нашей станице, прижился и стал работать на казаков. Еромолаич пришёл с родителями ещё маленьким мальчишкой, но смутно ещё помнил своё далёкое бедное село с покосившимися чёрными бревенчатыми хатами, крытыми провалившейся между стропил чёрной соломой. Из рассказов своих родителей он знал про малоземелье села и насилье помещика.

      Он с величайшим энтузиазмом воспринял низвержение «сукиного сына», как он называл Николая Второго. Несколько дней он ходил пьяным по двум станицам с красным бантом на груди и без шапки, которую где-то забыл или потерял. Он плакал радостными слезами и, проклиная Николая, пел, коверкая слова и мотив «Смело, товарищи, в ногу» и «Варшавянку».

      В происшедшей революции его интересовала только помещичья земля. О ней он втихомолку даже и в трезвом виде толковал с моей покойной бабушкой, находя в ней искреннее к себе сочувствие и справедливое негодование не так против царя, как против царских сатрапов и помещиков, «которые на каждом шагу обманывают царя».       

      Пьяный, он теперь кричал, что крестьяне, отобрав землю у помещиков, станут сами помещиками, а помещики будут у них батраками.

      - Хватит – поцарствовали триста лет, теперь дайте нам! Попили крестьянской кровушки, кровопийцы! 

       На землю казаков Ермолаич не покушался.

       - На что нам ваша земля? Христос с ней! Кабы её всю забрали у наших помещиков, нам бы некуда 

было бы девать и своей, рязанской! 

                                                                                          7

       Про последние события отец со мной наедине говорил, как со взрослым. Он рассказывал про падение дисциплины в армии, про какие-то армейские комитеты, которым вынуждены подчиняться даже господа офицеры. Говорил про каких-то большевиков и их вожака Ленина, что большевики хотят отобрать не только землю у помещиков, но даже фабрики, заводы, железные дороги, магазины, пароходы, рудники у хозяев и передать всё это народу.

       Особенно много отец рассказывал про своего командира сотни – войскового старшину Суворова из донских казаков Новочеркасской станицы.  Строгий и надменный в обращении с подчинёнными до революции, после неё он стал неузнаваем. Стал не так строг и взыскателен по пустякам, снизошёл даже до того, что стал обращаться к казакам на «вы» и начал проводить с ними собеседования на политические и экономические темы.

       Собирая свободных от нарядов казаков в какую-нибудь просторную крестьянскую клуню и повесив на стене обыкновенную, позаимствованную из местной школы географическую карту Европейской части Российской империи,  Суворов рисовал в большинстве малограмотной, а то и вовсе неграмотной аудитории пленительные картины будущей жизни на освобождённом от русской опеки Дону. Затаив дыхание, как зачарованные, слушали простаки повествование о будущей заманчивой жизни в родных станицах.

       - Земли у нас много, - обводя тонким карандашом границы области Войска Донского, говорил Суворов, - земля эта завоёвана нашими славными предками и полита кровью лучших сынов Тихого Дона. На землю эту издавна покушается сермяжная Русь. Но пока был царь, не в его интересах и не в интересах самодержавия вообще было открывать дверь на Дон всякому пришлому элементу. Поэтому законами царизма дверь эта для пришельцев если не была закрыта на замок совсем, то во всяком случае прикрыта плотно. Пришельцам нужно было или давать землю, которую они должны были обрабатывать, чтобы жить, или открывать какие-либо предприятия, где бы они могли получать работу опять таки для того, чтобы жить.  

       Само собою разумеется, что земли своей, этого священного наследия наших предков, мы дать никому не могли. Открывать промышленные предприятия, чтобы Дон пошёл по пути промышленного развития, так сказать, орабочился, было также не в интересах самодержавия. Пойти на это, значит нужно было именно открыть дверь, наполнить Дон пришлым элементом, так как сам по себе казак, будучи прежде всего воином, пастухом и земледельцем, едва ли согласился бы променять своего коня, свой казачий мундир, погоны и лампасы на грязную, замасленную блузу рабочего. Едва ли он решился бы идти из привольных степей, из родных станиц и дедовских куреней, от свободной жизни в прокуренную и захарканную рабочую казарму. Никто бы не оставил закрома пшеницы, дворы и базы, полные птицы и скота, оставить свои виноградники и идти с кошёлками по базарам и жить только сегодняшним днём. Да никто им бы этого и не позволил. Не в интересах всего существовавшего строя было уничтожение казачества как сословия, сословия прежде всего военного.

       Мы, свободные сыны степей, рождены не для того, чтобы согнувшись стоять у станка, не сходя с места по десять-двенадцать часов. Или те же часы ползать, как черви, в душных подземельях, добывая уголь, или сгорать у топки паровых котлов. Мы рождены не для этого.

       Цари, особенно в последнее столетие, когда начала поднимать свою голову революционная гидра, культивировали казачество, а особенно Донское, как свой оплот не только от врагов внешних, но больше всего для подавления революционных вспышек как среди рабочих, так и среди недовольных земельной политикой царизма крестьян центральных губерний России. Поэтому цари и оберегали нас от того, чтобы мы не растворились в гуще революционных идеологий, которыми заболел и продолжает хронически болеть рабочий класс России. Поэтому не случайно, что на Дону так немного промышленных предприятий и железных дорог по сравнению хотя бы с соседской Малороссией. Царское правительство умышленно не насаждало здесь фабрик и заводов и не строило железных дорог. Правда, у нас на Дону много богатейших угольных копей с многочисленным наличием рабочих. Но тут уж ничего сделать было нельзя. Перенести недра земные куда-нибудь подальше от границ Донской вольницы не в силах даже царям. Но как бы сознательно оберегая интересы казачества от чуждых влияний, природа сделала так, что дав Дону такие несметные богатства, как каменный уголь, скопила его в стороне от казачьих селений.

       Суворов тупым концом карандаша указал на карте кружок Александровск-Грушевского (г. Шахты) и продолжал:

       - Это – центр донской угольной промышленности. До любой станицы от этого центра не ближе тридцати-сорока вёрст. Возьмите чугунолитейный завод Пастухова в Сулине, возьмите Ростов, Азов, Таганрог, Миллерово. Эти промышленные донские города также в стороне от казачьих станиц. Правда, в непосредственной близости к Ростову есть две станицы – Гниловская и Александровская. Но их всего только две. Особой роли в общедонском масштабе они не играют.

      Повторяю ещё раз: как ничтожное количество промышленных предприятий, так и территориальное их размещение – не случайны. Это сделано с целью. С целью того, чтобы, во-первых, не плодить особенно рабочий класс, по природе своей неспокойный, революционный, а во-вторых, чтобы будучи в непосредственной близости к этому классу казачество не впитало бы в себя вредных идей и не исчезло бы как славное сословие хранителей особ августейшей семьи и стражей священных границ нашего Отечества.   

       - Перейду теперь к богатствам Дона. О богатейших его недрах я уже сказал. Наш грушевский антрацит по праву заслужил мировую известность. Возьмите теперь наши бескрайние Сальские степи, - Суворов концом карандаша обводит границы Сальского округа. – На этих обширнейших степях выпасываются несметные отары овец и стада крупного рогатого скота скотопромышленников Мартыновых, Богачёвых, Кирпичёвых и других, а также калмыков. Возьмите конно-плодовые табуны донских скакунов коннозаводчиков Королькова, Кубракова, Якова, Супрунова! А разве не позволят нам эти неоглядные степи выпасывать на них в ещё больших количествах бесчисленные отары и стада?! Позволят! Позволят не только Сальские степи, то есть Войсковые земли, но и колоссальные, до сих пор мало использованные, юрты большинства станиц нашей области почти во всех округах.

      Возьмите наши лучшие в мире тучные чернозёмы, которые дают нам нашу замечательную  донскую пшеницу. Она также по праву, наравне с кубанской, завоевала мировую славу. Возьмите наши виноградники, нашу Цымлу и Раздоры, эти донские Шампань и Бургундию, Бордо и Руссильон. А наших осетров и севрюг, нашу знаменитую зернистую и паюсную икру. Нашу замечательную донскую сельдь!

      Всё это у нас было и есть! И было в таком количестве, которое вполне удовлетворяло не только внутренний рынок Дона, но и вывозилось в Россию и даже за границу. Правда, за годы войны всё это пришло в упадок. Но наша цель – всё это не только восстановить, но и преумножить. Для чего? А вот для чего. Возьмите географическое расположение нашей области. Через всю её территорию протекает Дон. При надлежащем производстве очистительных и углубительных работ и при шлюзовании, как например, у станицы Семикаракорской, наш обмелевший Дон может превратиться  в великую водную магистраль не только торгового, но и стратегического значения. Дон впадает в Азовское море, восточная часть которого является, в сущности, нашим, донским. Через него мы имеем выход в Чёрное море. Следовательно, при наличии соответствующего флота мы можем иметь и экономическую, и политическую связь с зарубежными странами.

      Возьмём теперь железные дороги нашей области. Их, как я уже сказал, не так уж много, но и те, что есть, имеют для нашей области исключительно важное значение. Вот наша главная магистраль.

      Карандаш Суворова скользит с севера на юг по чёрному, почти вертикальному штриху.

      - Это так называемая Юго-Восточная железная дорога. Она приходит в соприкосновение с областью у станции Чертково. До станции Миллерово идёт по границе области с Харьковской губернией, а от Миллерово и до Ростова – в пределах области. От неё идут ответвления: от Миллерово – на Луганск, от станции Зверево – на Бахмут. Через станцию Лихая её пересекает железная дорога Харьков-Царицын. В юго-западной находится железная дорога Екатеринослав-Ростов, которая входит в пределы области в районе Матвеева Кургана.  Возьмём теперь Задонье. Вот железная дорога Царицын-Новороссийск через Торговую, Тихорецкую и Екатеринодар. Этой линией пересекается вся юго-восточная часть нашей области. От станции Торговая идёт ветка по югу области и выходит на железнодорожную линию Ростов-Кавказ, связывая всю задонскую часть области с Ростовом и Новочеркасском. Таким образом, все линии железных дорог, связывающие центральную Россию с Кубанью, Кавказом, с Кавказским побережьем Чёрного  и Каспийского морей проходит через территорию нашей области. Теперь вы понимаете, как выгодно для области размещены эти очень важные жизненные артерии страны. Да и сама наша область является как бы заслоном, аванпостом между Россией и Кавказом.       

       Суворов умолк, отошёл от карты и, разрешив казакам курить, закурил сам и стал молча прохаживаться взад и вперёд, как бы собираясь с мыслями, чтобы высказать казакам всё то заветное, что до сих пор высказывать было опасно и что до поры, до времени таилось в тайниках души. Казаки курили и выжидающе молчали. Докурив папиросу и придавив окурок носком сапога, Суворов повернулся к казакам и продолжал:

       - Для чего это я вам всё так подробно объясняю? Я хочу, чтобы вы хорошо поняли и уяснили вот что. Быть может, настало время, о котором мечтали самые лучшие, самые передовые умы донского казачества на протяжении столетий. Быть может, пробил час, когда начинает исправляться вековая ошибка истории, и наш батюшка Тихий Дон выходит на арену этой истории как самостоятельное, суверенное государство со своей армией, своим самостоятельным представительством в других государствах на правах равного. Со своим ни от кого не зависимым органом управления – войсковым казачьим кругом, в котором будут заседать выбранные свободным казачеством самые лучшие, самые умудрённые житейским опытом его представители во главе с выборным, а не назначенным, Войсковым атаманом, коренным донским казаком, а не каким-нибудь графом Граббе или бароном фон Таубе.

      И на самом деле, станичники! Зачем нам какая-то опёка со стороны России? Разве мы не можем существовать самостоятельно? Разве мы, располагая такими богатствами, не можем обойтись без Орехово-Зуевского ситца и без Кимрских сапог, если, паче чаяния, Россия, лишившись нас, объявит нам бойкот? Но она на это не пойдет! Ей нужен наш донецкий уголь, не говоря уже о нашей пшенице. За одно право провоза через нашу территорию, по нашим железным дорогам кавказской нефти и  других грузов Кавказа и Закавказья мы выторгуем у неё поставки камского леса, так как чего у нас нет, того нет!

      Мы будем поставлять за границу пшеницу, уголь, шерсть, сало, кожу, рыбные товары, Лучших в мире скакунов и лучшие вина. В обмен на это мы будем получать из-за границы всё то, что нам не может дать Россия, что нам нужно для независимого нашего существования. И невиданно разбогатеет наш великий Дон Иванович, невиданно расцветут наши вольные станицы и хутора. Ещё краше, ещё богаче заживёт наше вольное, славное донское казачество, равное среди равных.

      - Да разве Россия допустит, чтобы от неё отделялись свои же, русские? – крикнул кто-то из задних рядов.

      - России ничего не останется делать, как только примириться с новым положением. Что такое собственно Россия? Это, с позволения сказать, несколько нищих центральных губерний с небольшим количеством забитого и нищего населения. Вот и всё! Россия всегда жила за счёт своих богатейших окраин. Она ничего не производила, а только перерабатывала и потребляла!

       По всей вероятности, не мы одни, а воспользуются случаем и отделятся от России и Польша, и Финляндия, и все Прибалтийские страны, Белоруссия. А насильно присоединённые к России народы Кавказа, Закавказья, народы Средней Азии?! А возьмите извечное стремление Малороссии к самостийности? Присоединение её к России в 1654 году при содействии их гетмана Богдана Хмельницкого было вынужденным. Или поляки? Они выбрали нас как единоверцев, не оставив надежды отделиться когда-нибудь в самостоятельное государство. И теперь, конечно, они не преминут воспользоваться таким благоприятным случаем, как революция в России, как хаос и безвластие.

       Правда, границы Дона с Россией очень велики, и будущему самостоятельному Дону для защиты своих границ придётся содержать большую армию. Но я не думаю, что Дон в этой политической ситуации останется одиноким. Мне кажется, да иначе и быть не может, что связанные общностью политических и экономических интересов, территориально расположенные друг возле друга Дон, Кубань, Терек и Астрахань объединятся в добровольную могучую федерацию, чтобы противопоставить себя безусловным посягательствам России на независимость этой федерации и её союзников, так как Россия, повторяю, не останется безучастной к тому, что от неё отторгнутся такие жирные куски, как богатейшие её окраины. 

       Но, говорю ещё раз, с Россией нам не по пути. Исторически сложившийся уклад нашей жизни, наши обычаи, наши своеобразные традиции, порядки и многое другое определили нас не только как особое сословие, но и, как бы я сказал, совершенно самостоятельную нацию. Да, мы русские и православные и говорим на русском языке, но на протяжении нашей, почти четырёхвековой истории, мы нужны были России, не имея от неё почти ничего.

       Возьмите наше сельское хозяйство! А я и впредь мыслю наш Дон только аграрной страной или, точнее, аграрно-промышленной, как, например, Дания, Голландия, Бельгия и другие страны с высоко развитой необходимой промышленностью, но с преобладанием так же высоко развитого земледелия и животноводства. Что мы получали от России, кроме разве леса и лубяных товаров, да немного тканей? Весь несложный мелкий сельскохозяйственный инвентарь изготовляли наши кустарные мастерские как в наших городах, так и в более или менее крупных станицах. Плуги и лобогрейки производил наш завод сельскохозяйственных машин «Аксай» в Нахичевани, возле Ростова. Молотилки нам поставляла Украина, жатки и травокосилки – американские фирмы «Мак-Кормик», «Диринг», «Масей Гаррис». Оборудование для наших шахт и немногочисленных фабрик, заводов и мельниц мы получали из Германии. 

       При создавшемся положении спасение казачества только в автономии, в союзе с такими же свободолюбивыми народами, под покровительством заинтересованных в сохранении казачества таких иностранных государств, как Англия, Франция, Америка…

        - Позвольте, ваше высокоблагородие! – перебил Суворова тот же голос. Несмотря на указ Временного правительства о замене титулов «благородий» и «превосходительств» приставкой к чину или званию слова «господин», казаки по-прежнему, по старинке, продолжали обращаться к своим офицерам. – Как же так получается, ваше высокоблагородие? Вы нам говорите что-то не то. Ведь мы то хоть и казаки, но люди всё же русские – и говорим по-русски, и веру исповедываем одну – православную, вы же это сами нам сказали. И вдруг отколоться от России и стать подданными какого-то американца или француза, который и слова-то по-русски  сказать не умеет, всё «дыр, дыр», да «хурды мурды». 

      Казаки засмеялись. Улыбнулся и Суворов.

      - А молятся? – продолжал казак. – Вот вы смеётесь, а хорошо же знаете и их высокоблагородие знают, что у них в церквах не поют чинно и пристойно, как и подобает в храме Господнем, а играет орган, как у нас на праздниках на качелях. Хоть танцуй! И не стоят, как у нас, перед ликом Божьим и святыми его угодниками, а сидят! Сидят и читают книжки!… Да зачем мне это вам объяснять, когда вы в Польше это сами всё видели тыщу раз! Ведь поляки с «теми» одной веры… Тьфу ты, прости Господи! Ведь это, ваше высокоблагородие, похоже на измену. Может быть, я на самом деле человек тёмный, не так вас понимаю, так вы, ваше высокоблагородие, поясните нам лучше!

       - Хорошо! Сказано крепко и не по «тёмному». Может, ещё кто хочет спросить что  или кому что непонятно? Спрашивайте, я потом отвечу на всё сразу.

      Из толпы казаков поднялось несколько рук.

      - Слушаю, говорите!

      - Вот сейчас, ваше высокоблагородие, казак справлял за свой счёт на службу коня и обмундировку, так и тогда будет, или как? – спросил уже другой слушатель.

      - Так, понятно, кто ещё?

      - Какое правление тогда будет в станицах и хуторах, да и в самом Войске и какой, ваше высокоблагородие, главный город будет на Дону?

       - Ясно, кто ещё?

       Из задних рядов поднялся казак средних лет.

       - Меня, ваше высокоблагородие, вот что интересует. Вы сказали, что у нас на Дону мало фабрик и заводов, а значит, мало и рабочих. Но они, эти рабочие, всё же есть и будут прибавляться ишшо. Ведь не можем же мы, когда будем, так сказать, сами хозяева, остановиться на том, что у нас есть? Я человек хоть и тёмный, но рассуждаю так, что в первую очередь нам нужны будут свои оружейные заводы, каких на Дону сейчас нет. Ведь в случае чего – чем же мы будем воевать? Не палками же!? Россия тогда этого ничего нам не даст, иностранцы тоже дулю покажут. Они не дураки, чтобы дать нам оружие для того, чтобы мы ихним же оружием да их же и лупили. Так вот, заводы эти нам нужны  в первую очередь. А раз заводы будут, то и рабочие нужны. Меня, да и других казаков, как вы сами сказали, на эти заводы ни калачом не заманишь, ни палкой не загонишь! Значит, нужно нанимать со стороны, не из казаков. И получается, что к тем рабочим, что уже есть, прибавляться будет ишшо. А вы правильно сказали, ваше высокоблагородие, что они смутьяны. Тогда их будет больше и они ещё сильнее будут мутить нас, православных – то им не так, то им не нравится, как тогда, в девятьсот пятом. Вот как тогда будет с ними?… И ишшо вопрос. Вы сказали, что для пришельцев, то есть иногородних, двери на Дон были почти закрыты. А почему же тогда мужиков у нас на Дону дюже много? Возьмите Донецкий округ, Сальский, а в Таганрогском округе только одна казачья станица – Новониколаевская. Остальные – всё мужицкие слободы. Да и у нас по Задонским степям Черкасского округа их целые хутора. Земли своей они не имеют, а арендуют у казаков. Как с ними тогда?

      - Хорошо! Есть ещё вопросы?

      - Ваше высокоблагородие, а замиренье скоро, не скажете? А то уж и терпенья нет. Скоро вошь совсем заест. Да и баба из дому пишет, что скоро последнюю худобину с базу сведёт, и земля остаётся незасеянной. Ведь бабам одним, ваше высокоблагородие, да детям со стариками уже не под силу. Воюем-то уже почти три года, а войне не видно ни конца, ни краю!

       - Хорошо? Больше нет вопросов? Тогда отвечаю. Отвечаю на первый вопрос об измене, но измене против кого?

       - Как это «против кого»? Против России, против православных братьев.

       -А почему мы не можем «изменить», как вы выражаетесь, России? Почему мы должны быть с нею обязательно как одно государство? Чем мы обязаны ей? Я имею ввиду новую, республиканскую, Россию – дело-то ведь пахнет республикой! А что нам может дать эта новая республиканская Россия, кроме как только отнять от нас наши права, отрезать наши земли?!

      - Как это «чем обязаны»? – не унимался казак среднего возраста. -  Но ведь мы же русские. Так зачем же нам англичане или, скажем, американцы? Пусть будет другая, не царская власть, но Россия-то ведь остаётся? А то что же с нею получится, когда мы, а за нами и другие отколются от неё? Вот тогда-то нас в одиночку и раздербанят, как когда-то татары русских князей! Нами, казаками, и Кавказом завладеют, предположим, англичане, Украиной - какая-нибудь Америка или Румыния, Польшей и Белоруссией – немцы или австрийцы, Финляндией – Швеция. А там персы и турки полезут на Грузию. Смотришь, и Китай раззявит рот на Хиву и Бухару. Я про эти страны тоже знаю, читал сам да и слышал от одного старого солдата, который был в Геок-Тепе с генералом Скобелевым в восемьдесят первом году. Вот так-то, ваше высокоблагородие! Ведь мы присягали России, клялись ей перед крестом и Евангелием в верности. Я помню, учился я ишшо в первом классе, так в букваре у нас был помещён рассказ, как кто-то не мог сломать веника, когда он был плотно связан. А когда его развязали, то отдельные прутики переломали свободно и легко. Да зачем далеко ходить за примером? Вот, скажем, в драке, чем крепче донять противника? Растопыренными пальцами или сжатым кулаком?

       Среди казаков раздался громкий смех. Засмеялся и Суворов.

       - Не зря русская пословица – «дружно - не грузно, а врозь – хоть брось», - продолжал казак, - ведь русские всё же свои. Россия хоть и поругает когда, но она же, как мать, и пожалеет. А разве нас пожалеют басурманы? Разве мы им нужны? Да что там говорить, отколись мы только от России, так и земли наши, и уголь, и скот, и всю нашу икру быстро приберут к рукам эти чужеземные покровители. Вот так-то, ваше благородие! Простите меня, дурака!

       - Друзья! Не поймите меня превратно! Казак Юрков, так кажется? – всматриваясь в сумрак аудитории, спросил Суворов.

       - Так точно! – вежливо ответил командиру вставший со скамьи оппонент.

       - Юрков задевает щекотливый вопрос, связанный с присягой на верность государству Российскому и его главе, подданными которого мы являемся. Речь ведь идёт не об измене России, как таковой, к которой якобы я вас призыва. Это не совсем так. Сам Николай, отрекшись от престола, первым изменил России. Он первым нарушил присягу, данную им при вступлении на престол 20 октября 1894 года и при коронации 18 мая 1896 года. Трусливым актом отречения от служения народу он и нас освободил от верности тому, кому и чему и мы в своё время клялись перед крестом и Евангелием. Но это не значит, что мы, в такой тяжёлый момент для Родины, как настоящий, должны бросить фронт сейчас же и разбежаться по домам строить своё государство. Вот это было бы, действительно, прямой изменой России и всему нашему общему делу, а также и нашим союзникам.

       Следует помнить, что против нас воюет сильный, коварный и извечный враг России, который действительно зарится на весь юг России – Украину, Дон, Кавказ. Но этот сильный враг – на грани гибели. У него иссякли запасы хлеба и все источники сырья для военной промышленности. Ему сейчас, как воздух, необходимы украинский и донской хлеб и уголь, криворожская руда и кавказская нефть. Как сильно раненый, но недобитый зверь, он напрягает сейчас все свои последние усилия, чтобы, воспользовавшись смутным временем на Руси, стереть её с лица земли.

       Говоря об автономии Дона, я имел ввиду государственное его переустройство только после войны, только после полной и безусловной победы над Германией. Поэтому в эти смутные дни единым, священным лозунгом для всех нас должен быть лозунг «Война до победного конца!». Только так! Так нас призывает к этому наш долг, наша совесть и наше временное правительство. Не послушаться голоса разума и этого призыва – значит изменить России! Изменить подло, низко! Это первое. Второе – когда человек или группа людей переходят на сторону врага, продаёт интересы своего  народа этому врагу и с оружием или без оружия, но борется против своего народа, это – измена. Измена чёрная, низкая, подлая!

       Но мы Россию никому не продаём. Мы, казачество, как сословие, почти обособленная, только что говорящая на русском языке нация, выделяясь в самостоятельное государство, отнюдь не изменяем России, а только противопоставляем себя ей в целях самозащиты. И в никакое подданство никакому государству мы не переходим, только призываем себе в покровители хотя бы на первое время, пока не окрепнем, цивилизованные державы, причём, не врагов России, а её союзников. Поймите, что за девятьсот пятый - девятьсот седьмой годы нам крепко, не по-матерински, попадет от новой России. Спрашивается, какая же это измена, если я защищаю свою жизнь, жизнь и свободу своих детей, свой кров, своё имущество?! Кроме того, казак Юрков говорит, что как русские, так и мы – люди одной веры, православной. Хорошо, согласен! Но возьмём теперь такие государства, как Греция, Болгария, Сербия! Ведь они тоже православные, у них такие же церкви, как и у нас, такие же священники и архиереи, как и наши, а сербский и болгарский языки схожи с нашим. Однако же это не мешает им быть самостоятельными государствами. Я думаю, что история и грядущие поколения простят нам эту «измену».

       Обратимся теперь немного к истории. В своё время, лет триста пятьдесят тому назад, наши предки, коренные русские люди, не выдержав «прелестей» русской жизни, бежали их этой сердобольной России и пробирались на её окраины, то есть туда, куда ещё пока не доставали руки «любящей матери», в частности, на Дон. Здесь бежавшие обосновывались и некоторое время жили более или менее свободно и ни от кого не зависели. Правда, сначала это московским царям нравилось. Царское правительство, с одной стороны, было заинтересовано в сохранении на окраинах России такой военной силы, которая  сдерживала бы агрессивные попытки Турции, Крымских и Ногайских татар отторгнуть от России южные её земли. Но, с другой стороны, цари опасались усиления этого казачества как неспокойного сброда с анархическими замашками. И не прошло и двух веков, как Россия твёрдо прибрала к рукам все казачьи вольности. И не только прибрала, но и стала по своему русскому обычаю притеснять и угнетать. Дело дошло даже до того, что Дон взбунтовался. Это было в 1707 году при Петре Великом. Многие из вас, по всей вероятности, слышали от своих отцов и дедов про это восстание донских казаков против России под предводительством сотника Кондратия Булавина.  

       - Слышали, слышали! – громко закричали бессергеневцы. - У нас в юрте, ваше высокоблагородие, даже место такое есть – Булавинский шлях. Рассказывают, что этим шляхом Булавин шёл со своим войском из верхних станиц на город Черкасск. Продолжайте, ваше высокоблагородие, очень интересно!

       -Вот как? Даже исторический шлях?! Интересно!… Правда, восстание это было немного не ко времени, так как Россия тогда напрягала все свои силы в жестокой борьбе со Швецией, и восстание это носило характер, правда, бессознательный, а всё же характер ножа в спину. Но притеснения и вымогательства царских чиновников достигли такой наглости, что терпеть дальше не стало сил, и казаки восстали. Восстание было жестоко подавлено войсками Петра. Булавин, поняв безнадёжность своего положения, не пожелал сдаться в руки московских солдат и застрелился в городе Черкасске, теперь станица Старочеркасская, а по другой версии, был убит там же есаулом Ананьевым.

      После разгрома восстания Булавина один из его атаманов, Игнат Некрасов, с группой казаков в несколько сот человек, с семействами и домашним скарбом, бежали в Турцию под покровительство турецкого султана – магометанина. И что же вы думаете? Этот «нехристь», этот «басурманин, как у нас принято говорить о всех неправославных, принял беглецов и, выражаясь на современном языке, предоставил им политическое убежище. Он поселил их обособленно от своих подданных, не тронул их веры, не тронул языка. Живут они там и сейчас. Живут своими станицами, Постройки у них русские, язык русский, священники православные. Значит, это тоже измена?

       Позднее цари, начиная с Екатерины Великой, поняли, какую опору трону являют собой казаки, какой они надёжный оплот границам Империи. Поняли и наряду с очень осторожным ущемлением некоторых политических прав, как, например, права выборности своего Войскового атамана с 1723 года и роспуск навсегда Войскового Круга с 1775 года, поощряли многими другими, но уже экономическими вольностями и льготами.

      Таким образом, защитником интереса казачества был только царь! Никакое правительство, кроме царского, таких вольностей и привилегий, какими пользовались казаки при самодержавии, не оставит. Казачество всем, как кость в горле, и рано или поздно, не мытьём, как говорится, так катаньем новые правители России, будь это Учредительное Собрание или даже конституционно-демократическое правительство во главе с монархом, постараются избавиться от нас. Нам, повторяю, с такой Россией не по пути!  

       А ведь мы хотим жить! Жить так, как жили до сих пор… Дышать свободно, как дышали до сих пор…Жить в своих станицах, хуторах и городах и никуда не уходить из привольных степей… Хотим быть не зависимы ни от России республиканской, ни от какой другой… Быть подданными своего Войска, а не новой России, которая будет нам злее мачехи! Грубо выражаясь, станичники, нам нужно думать в настоящий момент о своей шкуре, а не о России…

       Следовательно, как только кончится эта война, нам нужно принимать какие-то меры самозащиты. Пока центральная Россия, истощённая войной, слаба, пока она будет заниматься организацией своей твёрдой, центральной власти, ей будет не до нас. В этот момент мы, казаки, экономически ещё сильные, способные ещё, как говорится, показать зубы, должны выторговать у неё автономию во что бы то ни стало. Иначе нам гибель.

       Не думайте, что я беспокоюсь о своей особе. О себе я думаю меньше всего. Я офицер и интеллигент. Не здесь, так в другом месте я найду применение моим знаниям и силам. Душа моя болит за вас, простых казаков, за судьбу своего славного сословия, пролившего на протяжении всей своей славной четырёхвековой истории потоки крови во имя создания и возвеличивания того, что так недавно именовалось «Российская империя».

       Суворов вынул платок и начал вытирать глаза. Аудитория сидела не шелохнувшись. Кое-где сморкались и вздыхали. Положив платок в карман, Суворов продолжал:

       - Теперь перехожу ко второму вашему вопросу: «Как будет на самостоятельном Дону со службой, конём, обмундированием и прочее?»

       Я не берусь предрешать постановлений законодательных органов будущего Дона. Очевидно, казачье самоуправление, избранное на основе свободного волеизлияния населения, учтёт все наболевшие нужды казачества и изменит существовавший до настоящего времени порядок несения казаком воинской повинности. По моему мнению, казачество должно быть освобождено от тягот личных затрат на снаряжение, коня и обмундирование, которые тяжёлым бременем лежат на плечах особенно многосемейных, средних  и малоимущих слоёв казачества. Да и сам по себе порядок прохождения службы тоже, по моему мнению, должен быть изменён.

      Третий вопрос: «Какое правление будет в станицах и хуторах, а так же в самом Войске, и какой город будет главным на Дону?»

      Я уже сказал, что центральным органом управления автономного Дона будет Войсковой казачий круг. Главой войска будет избранный этим кругом Войсковой атаман без приставки «наказной». В станицах и хуторах так же будут избранные самим населением из своей среды достойные люди. Высшее чиновничество будет также выборное, желательно, конечно, из среды образованной казачьей интеллигенции, но, разумеется, без всяких сословных привилегий. Главным городом как был, так и останется Новочеркасск, заселённый в основном чиновным и военным казачеством. А Ростов как был, так и будет торговым и промышленным городом области и речным портом. Столицей Дона он быть не может в силу того, что в нём преобладает не казачье, а торговое и рабочее население.

      Я не сказал вам, что в Новочеркасске тоже имеются несколько необходимых как для города, так и для окрестного населения, промышленных предприятий с рабочими. Это железнодорожное депо, мукомольная мельница Васильева, слесарные мастерские Фаслера, пивоваренный завод Базнера, чугунолитейный завод Миненкова, колбасный завод Лозе.  Есть ещё водочный завод, несколько пекарен и кирпичных заводов и другие мелкие, кустарного типа, предприятия. Число рабочих  на этих предприятиях по сравнению со всем населением города ничтожно мало и поэтому никакого политического влияния эта группа на остальное население города, а тем более на его окрестные станицы, оказывать не могут.

      Четвёртый вопрос: «Как быть с не казачьим населением области – рабочим и крестьянским?»

      Это вопрос интересует не только вас. Здесь я так же не берусь смелости решать за будущее правительство Дона, но со счетов эти две имеющиеся прослойки сбросить никак нельзя, тем более, что эта прослойка, в силу необходимости, будет расти. Они, на мой взгляд, также должны участвовать наравне с коренным казачьим населением как в избирательных процедурах, так и избранные их представители – в органах управления. Но бояться нам этого не надо и вот почему. Поскольку их явное меньшинство, поскольку для права быть избранным будут, несомненно, приниматься во внимание различные цензы - имущественный, давность проживания на Дону и другие, - поскольку   у нас, по всей вероятности, будет принята, как и в большинстве цивилизованных стран, мажоритарная система избирательного права, то в число избранных в казачий парламент будут попадать лишь кандидаты, получившие большинство голосов. А так как нас, казаков, подавляющее большинство, то, естественно, избранниками народными окажутся только казаки. Так что бояться нам рабочих и иногородних нет никаких оснований.

       Более того, по моему мнению, рабочим Дона можно смело узаконить экономическую борьбу с предпринимателями против их посягательств на жизненный уровень рабочих. Но эта борьба должна заключаться только в рамках экономических требований, но отнюдь не политических. В политических требованиях мы должны этот класс ограничить как класс по природе своей враждебный не только казачьей, но и хлеборобной, крестьянской жизни вообще, как носителя тлетворных идей социализма. Сам по себе рабочий класс, его простая масса, такой же труженик, как и вы все. Если бы его не мутили и не подбивали на различные противоправительственные выступления фанатики от социализма, то есть его шибко «грамотные» вожаки, призывающие к насильственному ниспровержению тысячелетиями сложившегося во всех странах образа правления, призывая  для того, чтобы самим захватить власть в свои руки, только для этого, только во имя власти, если бы не они, то рабочий, тот же русский человек, труженик, никогда бы не пошёл на политические требования. Он ограничился бы лишь тем, чтобы ему сократили немного рабочий день и повысили до безбедного существования заработок.

      Теперь в отношении множества на Дону иногородних. Безусловно, коренным иногородцам, пришедшим на Дон вскоре после того, как казакам запретили принимать в свою среду беглецов из России не только крепостных крестьян, но и свободных, а это было в 1682 году, то есть 235 лет тому назад, этим иногородним, которые немного не успели «оказачиться», земля должна быть нарезана безусловно. Нарезана из войсковых резервов.

      И, наконец, когда будет мир?

       Я уже сказал, мир будет только тогда, когда кончится война. А окончится она может лишь только тогда, когда враг будет разгромлен окончательно и поставлен на колени! Об ином и речи быть не может! Война должна быть доведена до победного конца во что бы то ни стало!

       Я сказал всё! Заканчивая с вами беседу, говорю вам ещё раз: «Для того, чтобы существовало и впредь наше славное донское казачество, для того, чтобы мы могли спокойно пожинать плоды трудов своих, старики наши спокойно доживали старость, а дети наши множили славу и величие Тихого Дона, мы должны стать или страной автономной, ни в коей мере не зависимой от России, в союзе со всем казачеством и Украиной, под мощной эгидой наших союзников – Англии, Франции  Америки, или добиться восстановления в стране монархии. Только в этом спасение казачества. Третьего пути нет! Не будет этого – не пройдёт и двух десятков лет, как из памяти народной исчезнет даже само славное слово «казак».

      Померкнет наша слава! Бескрайними нашими вольными землями, стадами скота, табунами наших коней, отарами овец, рыбными нашими угодьями, виноградниками, куренями наших славных дедов и отцов завладеют и будут распоряжаться чуждые нам люди. А вы, изгнанные с ваших насиженных мест, будете бесправными батраками у этих новых хозяев вашего добра. Это в лучшем случае. А в худшем, вас ждут негостеприимные холодные просторы Сибири и Дальнего Востока. Ещё раз вам напоминаю: вам припомнят девятьсот пятый и седьмой годы.    

       На Руси наступает смутное время. Этим смутным временем воспользовались в настоящий момент тёмные личности, именуемые себя социалистами. Они сеют в народе идеи о якобы наступающем социалистическом рае, о всемирном равенстве и братстве. Этот утопический бред, как сладкий наркоз, завладевает простыми умами и порождает антагонизм между имущим и неимущим классами, что, в конечном счёте, может привести к ужасающей братоубийственной бойне.

       Эти господа проповедуют эгоистические идеи своего апологета, подосланного нам немцами в запломбированном вагоне немецкого шпиона Ленина, по национальности русского, изгнанного когда-то за вредное, безнравственное поведение из Казанского университета, настоящая фамилия которого – Ульянов. Он, этот Ульянов, не довольствуется тем, что совершилось в России. Низвержение самодержавия он не считает за революцию. Он призывает к так называемой пролетарской революции, то есть к тому, чтобы уничтожить классы – дворянство, духовенство, купечество, казаков, крестьян, помещиков, чтобы во главе России стали босяки. Более того, он призывает превратить эту священную войну против врага внешнего в войну гражданскую, то есть открыть немцам фронт, а внутри России устроить резню русских с русскими. Вот это и есть измена! Самая настоящая, самая гнусная измена русскому народу!

      В этот грозный исторический момент для нашей Родины нам, казакам, особенно нужно быть на чеку, быть готовыми к грядущим битвам за свою свободу, честь и независимость, так как вместе с самодержавием решается и наша судьба – быть нашему славному казачеству или исчезнуть с лица 
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       - Обсуждая на разные лады выступления Суворова, мы расходились по квартирам, - продолжал свой рассказ отец. – Некоторым из нас, особо доверчивым, уже мерещились на Дону молочные реки с кисельными берегами, безмятежная, беспечная, без всяких дум о коне и обмундировании и даже без особой службы жизнь. Некоторые, осторожно оглядываясь, шептали друг другу:

      - Да-а-а – стелет мягко!

      - Кровицей попахивает!

      - Ну, а как вы смотрите на это дело? – спросил я отца.

      - Да чего же тут смотреть, когда Суворов много болтает лишнего. Говоря о Ленине такие выдумки, как то, что он шпион, Суворов ни слова не сказал о том, что Ленин стоит за немедленный мир, за роспуск уставшей армии по домам, за отобрание земли у помещиков и бесплатную её раздачу безземельным крестьянам. Этого он не сказал, но зато говорят другие.

       Суворов – донской дворянин. У него не меньше тысячи десятин земли где-нибудь в Донецком округе или Саратовской губернии, да несколько, это уже точно, домов в Новочеркасске. Говорит он заманчиво, но иначе он говорить и не может. Он болеет не за наше благополучие, а за свою шкуру.

       Есть сейчас при каждой части так называемые армейские комитеты. Есть они и при нашей сотне. Приезжают в эти комитеты знаешь, какие ораторы? Ого-го! Не чета нашему Суворову – заслушаешься! Они прямо говорят нам, что мы, казаки, были слепым оружием в руках царизма. И вот эту то слепоту он, царизм, и использовал в борьбе против революции девятьсот пятого года. Но что в вину это никто нам не ставит. Что на нашу донскую землю, на землю трудовых казаков, никто не покушается. Говорят, чтобы мы не верили своим офицерам, которые будут натравливать нас, казаков, на солдат. И что именно они, офицеры, а не Ленин, навяжут новой России гражданскую войну.

       Да и на самом деле, если землю действительно отберут у помещиков да у таких, как Суворов, то её и девать то будет некуда. Так зачем же ишшо нужно отбирать её у того, кто её обрабатывает сам? Кому же они тогда будут её раздавать? Что-то не вяжется! В общем, Суворову я что-то не очень верю.

      А что Ленин – немецкий шпион, так это несусветная чепуха. Он, правда, всю войну пробыл за границей, кажется, в Швейцарии, она ведь ни с кем не воевала. Ленин – русский революционер. В России его преследовали, и он вынужден был менять фамилию и скрываться от царских жандармов за границу. Когда у нас случилась революция и ему можно было, не боясь преследования, возвратиться в Россию, он и вернулся. Но только вернулся как-то не так, как надо. Из Швейцарии он ехал домой через Германию, через нашего врага, а потом – через Швецию. Вот господа офицеры и пустили слух, что он немецкий шпион, присланный к нам в запломбированном вагоне.

      - А я тоже не понимаю. Почему он ехал через Германию, когда мы с нею воюем? Ведь можно же ему было это сделать и через Францию, и через Италию, и через Англию, то есть через страны наших союзников?

      - Говорят, что его не пустила почему-то Франция. Боялась, что ли, что он и у них это сделает, что сделали по его указке в России. А больше пути никакого не было.

      - А почему Вильгельм не испугался?

      - И Вильгельм испугался. Поэтому он и упрятал его в вагон, а вагон приказал запломбировать так, чтобы, значит, Ленин не мог выступать на станциях в Германии. Так болтают. За что купил, за то и продаю.              

      В голове моей всё смешалось. Я ничего не мог понять. Франция – наша союзница, Италия тоже недавно перешла на нашу сторону, Англия - тоже союзница, и никто из них не пустил к себе Ленина, а Вильгельм, враг, - пустил. Почему же он его не задержал, почему не арестовал, как русского или, как это говорится по-книжному, не интернировал?

      На этот мой вопрос отец только пожал плечами.

       - И Суворов, вроде, за то, чтобы простому народу жилось хорошо, - продолжал уже про себя рассуждать я, - и Ленин за то же самое, тоже за простой народ. А между собой они, по словам отца, - смертельные враги. Так в чём же дело? Кто из них прав? Почему они, если и тот и другой – за народ, то почему они так ненавидят друг друга? Ничего не понимаю! Не понимает и отец.

      Но во всяком случае я злорадствовал, что наступил час возмездия за все страдания и унижения простого народа хотя бы потомкам Салтычихи!
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       Через несколько дней отец уехал обратно на фронт воевать «до победного конца», которого не было видно, а я остался один с матерью на хозяйстве с недостроенной конюшней, которую мы с Ермолаичем и стали достраивать.

       Копившаяся в течение поколений злоба к несправедливому порядку владения землёй теперь через потомка угнетённых – Ермолаича – вылилась наружу. Участвуя вместе с ним в строительстве конюшни в качестве подручного, мне поневоле пришлось прослушать от него несложный курс несложной его политграмоты.  

       - Суккяны сыны, толстобрюхие, пришла на вас ляхая година! – ораторствовал Ермолаич, подкрепляя в каждом отдельном случае свои филиппики русскими выразительными словечками. – И ты, мярзавец, дозащишшал своих друзьёв-приятелей, чтоб тебя под ж… коленом, суккян сын! 

       Весь запас его бранного творчества против рухнувшего строя состоял только в этом. Но имея перед собой такого неприхотливого слушателя, как я, слушавшего его молча или иногда сочувственно ему поддакивающего, Ермолаич упивался сладостью словесной и к тому же совершенно безнаказанной мести над недосягаемыми угнетателями.

       Когда запас его словоизлияний иссякал, он делал небольшую передышку. В испачканном глиной холщовом фартуке, с самоделковым аршином в руках, Еромолаич старательно определял вертикали, горизонтали и углы, мурлыкая под нос «Варшавянку», и командовал мною, свои подмастерьем, также выпачканном глиной, но без фартука и аршина.  

       Вечером, поужинав и выпив после трудового дня, Еромолаич весёлыми заплетающимися шагами шёл домой отдыхать, распевая «Смело, товарищи, в ногу», которая вместе с «Варшавянкой» стали модными песнями даже на «улицах». А я, тоже поужинав с ним, но ни капли не выпив, переодевался, брал свою неизменную гармошку и шёл сначала к Жорке, потом мы заходили к Ваське и Максиму с Петром, и уже всей пятёркой шли на «улицу». Пробыв на ней положенное время, расходились. Ребята шли до своих девчат, которые стыдились посещать «улицы», а я шёл на свидание к той, которая вытеснила из моего воззрения всё. Никакая политика в мире, никакие перевороты, никакие революции меня уже не интересовали. Никакой злобы к угнетателям и никакой жалости к угнетённым я в те моменты не чувствовал. Мне казалось, что всё это или слишком преувеличено, или всё это – враки. Что ничего никогда подобного не было. Что весь мир так же счастлив, как счастлив сейчас я.
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      Однажды – это было уже в июне – Татьяны на «улице» не оказалось. Я встревожился. Привыкший видеть её всегда с Груней или Марусей, я на этот раз не видел и её подруг. Мной овладел тоскливый холодок одиночества, мне чего-то не хватало. Оглядываясь по сторонам в надежде – не появилась ли она, я играл невнимательно и один раз даже сбился с такта, чем привёл в замешательство танцующих. 

        Татьяна с подругами появилась почти к концу «улицы». Неприятное чувство какой-то тяжести, тоски сразу уступило место радостному, восторженному состоянию. Когда «улица» кончилась, Груня отвела меня в сторону и шепнула, что Татьяна сегодня одна дома, поэтому она не могла придти сюда раньше, чем управилась с вечерними обязанностями по дому, а они с Марусей её дожидались. Что я сегодня могу идти к Татьяне «ночевать». Что такое «ночевать» с девушкой, я знал от Анки. Это значило, что сидеть с ухажёркой всё время после «улицы» где-нибудь на лавочке не было какой-то нормой, ограничением. С ухажёркой можно было идти в её курень или летнюю хату при условии, если она была дома одна, и там проводить с нею время, лёжа на кровати, ни в коем случае не раздеваясь, а только сняв обувь, чтобы не испачкать постели.

       Когда «улица» кончилась и мы вчетвером – Алексей, Груня, Татьяна и я, - пришли на своё постоянное место, к дворам своих девушек, Татьяна тотчас же стала прощаться со всеми, в том числе и со мной, под предлогом, что она «одна дома, рано вставать», и убежала к себе во двор. Я знал, что это так положено и, постояв немного с Алексеем и Груней, попрощался с ними и пошёл к Татьяниному двору.

       - Иди прямо в курень, - напутствовала в полголоса меня Груня.

       Со священным трепетом вошёл я в это святое святых, в этот чертог, где жила «она». Татьяна встретила меня в коридоре и повела в комнату, не зажигая света. Она действительно была дома одна. Все её родные были кто в саду, кто в степи.

       Если мы привыкли друг к другу в привычной  обстановке, сидя вечерами на лавочке у двора или в палисаднике под кустом сирени, или прохаживаясь по улице, то сейчас, очутившись наедине в тёмной комнате, я заметил, что она меня стесняется, а я, в свою очередь, почему-то боялся её. Как приступить к этой ночёвке  я хоть и знал от всезнающей Анки, но делать это сейчас у меня не хватало смелости. Мы немного посидели порознь друг от друга на разных стульях, поговорили. Потом, дрожа от стеснения, я снял сапоги и пробормотал что-то вроде «можно?», прошёл к белеющей у стены горой подушек кровати, лёг поперёк её, утонув в перине и стал приглашать к себе Татьяну. Но она сидела на прежнем месте и слабо отнекивалась. Это также было положено по «ночлежному этикету». Наконец, она подошла и, облокотившись на руку, прилегла со мной. Я обнял её и поцеловал.

       Пусть читатели не сомневаются, что всё это – выдумка, а если не выдумка, то – непристойность. Нет, это действительно имело место в станицах в своё время. Это был старинный обычай. Но это был абсолютно невинный обычай, который ограничивался только «лежанием», а не «сидением» на лавочке. И всё! Иное если и приходило на ум, то немедленно отгонялось. Были случаи, когда девушки рвали свои отношения с любимым только из-за того, что «ночлежник» позволял при вот такой невинной «ночёвке» что-либо лишнее, выходившее за рамки узаконенного поведения при проведении с любимой девушкой времени вот таким способом.

       Наговорившись всласть и нацеловавшись, мы, как были обнявшись, так незаметно и уснули.

       Летняя ночь, укороченная ещё «улицей», очень коротка. Разбудил нас стук. Мы вскочили. В окно смотрело раннее утро. Разбудил нас стуком соседка Морозовых напротив. Коровы на базу Татьяны, привыкшие к тому, что их чуть свет доят и отгоняют в табун, ревели.

       Я ужаснулся. Хотя ночёвки и старый, невинный, освящённый веками обычай, но всё же он совершается в тайне от старших, хотя старшие про это знают и сами в молодости проделывали то же самое. Но делать это явно, чтобы кто видел, да ещё из соседей, да ещё если у соседки длинный язык –  не принято. Ведь всё же до некоторой степени это компрометирует девушку и становится источником грязных сплетен и пересудов. 

       Но что же мне делать? Как уйти отсюда незамеченным? Это сейчас абсолютно невозможно. А Татьяна со словами: «Сиди пока тут и никуда не вылазь, пока я не скажу» - опрометью выбежала во двор и  побежала скорее на баз доить недоумевающих коров. Я выглядывал в окна и метался по куреню, не зная, что предпринять. В окна мне было видно, как по улице уже сновал туда-сюда народ. Выйти со двора Татьяны незамеченным было никак нельзя.

       - Андрюша! – вбежала в курень Татьяна. – Ты сиди пока тут, я замкну тебя на замок, а сама погоню коров догонять табун. Сиди и дожидайся меня. Ничего не бойся. Наших нет и не будет, а из соседей едва ли кто заглянет, а если и заглянет, так увидит замок. Уйдешь позднее, когда я вернусь, на улице народа в это время будет меньше. Иначе никак нельзя. - Она засмеялась, погрозила мне пальчиком и убежала.         

      - Первый блин комом, - невесело подумал я, - как же я буду отчитываться перед матерью? Да и что она сейчас думает, не обнаружив меня утром дома? Как раз ещё пойдёт меня разыскивать через правление… Да, пожалуй, Татьяна права. Немного позднее народа на улицах не только будет меньше, но и совсем не будет. Пора летняя, кто в сад, кто в поле, кто в огород. Ну и лукавый пол! Быстро сообразила! Я бы ни за что не додумался. На этот счёт я тугодум. Попёрся бы напролом, как медведь. К тому же, если позже меня кто и увидит выходящим отсюда, то никто никогда и не подумает, что это – проспавший «ночлежник». Мало ли что могло быть, может, я прислан к Морозовым за чем-либо как сиделец из станичного правления. Опасаться нужно вот этой соседки Трубокурихи, которая нас разбудила. Она-то ведь знает, что Татьяна дома одна, а слушки о моём ухаживании за ней наверное же ползут по этой улице. 

      Я стоял у окна и через тюль гардин наблюдал за улицей и  противоположным дворам. По улице почти никто не шёл. Долго не было видно и соседки. Но вот Трубокуриха вышла из летней хаты, молниеносно взглянула в мою сторону и скрылась в погребе. Немного погодя вышла оттуда, опять посмотрела сюда – меня за гардинами не было видно – и пошла под сарай. Оттуда вышла с кизяками в подоле и тут уж явно, пока шла до хаты, всё время смотрела на окна, видно, гадая, сидит ли ночлежник в курене или она, к своей досаде, прозевала, когда он салил отсюда пятки. Конечно, она подозревала.

       А Татьяны всё не было. Наконец, не меньше чем через час, она появилась, поставила у порога палку и намерилась уже идти ко мне, как к ней пришла, по-видимому, без всякого дела, сгорающая от любопытства соседка и стала о чём-то говорить с Татьяной, поглядывая на окна моего заточения. Что там они говорили, я не слышал. Наконец, соседка ушла, а Татьяна полезла в погреб под курень.

       - Ну, чего она там возится? – с неудовольствием роптал я на Татьяну. – Выпускала бы уж скорей!

       - Ну, как, арестант, сидишь? – вдруг услышал я в соседней комнате шорох и её голос. Это она влезла в курень из погреба через творило в полу.  

       - Вот что, Андрюша, тётка Капа догадывается, что ты сидишь тут. Но мы её обманем. Сейчас я пойду к ней за каким-нибудь делом и заману её в погреб, а ты следи через окно. Как только мы войдём с ней в погребицу, быстро спускайся в погреб, двери будут открыты.

       - А другие соседки?

       - Да нигде пока никого не видно.

       - Ну, а нынче вечером ты будешь дома? – держал я её за руку и мне уже не хотелось уходить. Я притянул её к себе и начал целовать, она слабо сопротивлялась.

       - Ну, хватит тебе, пусти! Ночи тебе, что ли не хватило?

       Она выскользнула и скрылась в твориле, а в следующую минуту уже стояла во дворе тётки Капы и разговаривала с ней. А потом они обе скрылись в тёткином погребе.

      Я быстро спустился по лесенке в погреб, оттуда во двор и – на улицу. Улица была почти пуста. Только кое-где маячили прохожие. Я вышел на середину улицы и как ни в чём не бывало зашагал домой. Отойдя немного, я оглянулся. Татьяна уже стояла у своей калитки и взглядом провожала меня.

       Дома ворчала мать:

       - Где это тебя носит, окаянный бездомник?! Мать сто дум надумала! Рано начинаешь! – и так далее.

       Она приблизительно догадывалась. Когда утром, не обнаружив меня на обычном месте моего ночлега – я ночевал один в курене, а она с маленькими – в хате, – она пошла к Жорке. Жорка с испугу намекнул, а потом и проболтался, где я мог быть. После этого мать особенно и не волновалась, тем более, что делать дома почти было нечего.

       С одной стороны, мать хоть и ворчала, но, с другой, я чувствовал, она гордилась начинающимися «подвигами» сына. А я был горд втройне: как же, имею такую девушку, которая всем даёт отказ, а вот я, выходит, ей не безразличен. Иначе, что ей за интерес приглашать меня на такое ответственное свидание, как «ночёвка»!
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       А война всё не кончалась. Из станицы призвали вне очереди ещё один год молодых казаков, срок призыва которым при мирном положении был бы только через два года. Призвали моего старого друга Павла. Призвали Татьяниного брата. Призвали и нового нашего соседа, наследника деда Макара, родного его племянника с верхнего края станицы – Ефима Анохина. Их у родного отца было пятеро братьев, из которых Ефим был самым младшим, и отец охотно отпустил любимца на наследство бездетного брата, который престарелый Макар Васильевич отписал своему племяннику официально, через станичное правление, с условием «докормить» стариков до смерти и похоронить. Со своей женой, бойкой хохотушкой Настей, Ефим переселился к нам в соседи в конце зимы шестнадцатого года, взявшись за немудрое дядино хозяйство сам, а старикам предоставил полную свободу «смотреть» сад.

      Проводив мужа, бездетная Настя осталась одна. Возвращаясь со свиданий с Татьяной, я иногда замечал Настю ещё не спящей. Белоснежная батистовая её блузочка белела в темноте на завалинке хаты. Заслышав мои крадущиеся шаги, она тихонько окликала:

- Сосед – ты?

      Ничего ей не отвечая, чтобы не привлечь внимание того, кого я опасался, а опасался я засады низовцев, о чём речь будет ниже (она это знала), я подходил к её плетню.

      - Никого нет, не бойся. Я сижу тут долго. Перелазь, посиди со мной, поболтаем, а то мне скучно, да и спать не хочется.

      Я перелазил к ней через дырку в плетне, служившей ходом к нам за водой в колодец, садился рядом, и мы болтали. Первое время мне и в голову не приходило, что ей, такой молодой – она была старше меня только на два года, - полной сил и цветущего здоровья, не только было скучно и хотелось не только «болтать».  

       Однажды вечером, уже в сумерках, идя до Максима, чтобы вместе с ним идти на «улицу», я встретился на церковной площади с Настей. Она шла от своих свёкров. Поравнявшись со мной, она поздоровалась и кокетливо попросила:

       - А ну, сосед, вернись, проводи соседку, а то уж темно, и я одна боюсь!

       Мне не хотелось возвращаться, но отказать был неудобно. Сначала мы шли рядом и разговаривали о том, о сём. Потом она незаметно взяла меня под руку, прижалась ко мне, и я почувствовал, что она дрожит.

       - Ты что это, соседка, июль на дворе, а ты дрожишь, как в январе? – простодушно спросил я её.

       - Да что-то прохладно!

       Мы дошли до их двора, и я стал было уже прощаться, но она не отпускала меня и пригласила во двор «посидеть хоть минутку на завалинке».

       - Ишшо успеешь до своей Танечки!

       Она села рядом со мной, опять взяла меня под руку и дрожа прижалась. Никого нигде не было видно. 

       - Наших нет – на саду, - довела до моего сведения семейную расстановку Настя, - а мне всё почему-то не спится!

       Я всё понял, но испугался отчаянно. Приступать к решительным действиям я трусил неимоверно. Уйти же так просто – да это было бы несмываемым позором, непростительной глупостью. Призвав на помощь всех святых, я обнял Настю и крепко прижал к себе. Её дрожь передалась мне.

       - А ты что дрожишь? – лукаво спросила она у меня.

       - Да, действительно, что-то похолодало!   \

       - Так пойдём в хату, погреемся! – она впилась своими губами в мои. А я вскочил, приподнял её за талию и потащил к сенцам хаты.

       - Тише, сумасшедший – ишшо кто услышит! – слабо, для приличия, сопротивлялась она…

       - Ну, вот, дурачок, так бы давно! – говорила она мне, когда мы, обессиленные и как бы перед кем провинившиеся, выходили из хаты. – Теперь иди к своей Танечке, да не забывай и меня. Если хочешь, заходи ко мне, когда вздумаешь. Я почти каждый день дома одна. Но будь осторожен. Ефим пишет, что должен придти в отпуск, так смотри, не нарвись. Вот слушай: если на ставне от двери в хату будет висеть что белое, стучи смело. Если ставни будут чистые, то «мимо саду городского». Понял? Ну, иди!

       -  Бедный Ефим, -  жалел я своего обманутого соседа, идя от порочной его жены на свидание с чистой, непорочной девушкой. – А, к чёрту! Так, наверное, построена жизнь! Женюсь я на Татьяне и пойду служить, так к ней разве не подсыплется какой-нибудь хахаль? – философствовал я, стараясь найти оправдание своему мерзкому по отношению к Ефиму и Татьяне поступку.

       А в это время словоохотливый Максим, повесив мою гармошку через плечо (она ночевала у него), шлялся между девчат на «улице» и охотно удовлетворял их любопытство о причине моего отсутствия. Кто-то видел меня с Настей у церкви и передал ему.

       - Так что же – жалмерочек провожать? – упрекнула меня Татьяна, когда мы после «улицы» остались вдвоём. И хотя она говорила как бы шутя, в тоне её я уловил еле заметны нотки ревности.

       Я рассказал ей, как было дело, ни словом, конечно, не обмолвившись о подробностях. Мне было очень тяжело что-либо скрыть от Татьяны, но и признаваться о таком семнадцатилетней девушке было просто непристойно.

       - А ты откуда знаешь? – спросил я её, уже догадываясь, что причиной такой осведомлённости мог быть только Максим. Он вообще был слабоват на язычок.

       - Да друг твой на всю улицу растрезвонил, что Андрюшка вернулся провожать соседку.

       - Ты что, Таня, неужели ревнуешь? – как можно спокойней и естественней спросил я, обнял её и поцеловал.     

       - Да ты что, Андрюша? Это я просто так, - смеялась она, но я чувствовал, что это не искренне. Она была обижена.

       К концу свидания мир был восстановлен. Она опять услышала от меня бесчисленные уверения в том, что кроме неё для меня на свете не существует никого. Да это и на самом деле было так. Сейчас я уже почти не верил в то, что произошло у меня с Настей пару часов тому назад. А если и произошло, то это лишь случайность, которая не повторится больше никогда.
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       А с фронта доносились вести о том, что действующая армия остановилась и ни взад, ни вперёд. Это называли «позиционной войной». В газетах писали о войне «до победного конца». В Забродинском клубе настроения разделились. Кто поддерживал этот победный конец, кто был против. Против – исключительно из соображений экономических. Ярый вначале патриот и сторонник «победного конца», сам хозяин Пётр Михайлович стал ворчать тоже. Из-за перебоев в торговле кожей заказы в мастерскую стали поступать всё реже и реже. Шить для сбыта через Шмелёвский магазин Пётр Михайлович по этой же причине уже не мог. Станичники всё чаще и чаще стали посещать городскую толкучку и уже не брезговали, как раньше, городскими обносками не только обуви, но и одежды. 

       Здесь мне придётся сделать маленькое отступление, так как, увлекшись своим романом с Татьяной, я пропустил один выдающийся момент из жизни станицы в первый революционный год. Это было незадолго до исторических июльских дней семнадцатого года, когда ещё в силе была свобода слова, объявленная февральской революцией.

       Второго июля, в воскресенье, когда вся станица была дома, чему ещё не мало способствовал выпавший накануне сильный дождь, когда, придя из церкви, станичники пообедали и предавались послеобеденному отдыху, с колокольни вдруг раздался тревожный пожарный набат. Испуганный народ, и стар и млад, начали выбегать из хат, но, не видя нигде дыма, стали бежать к церкви и на станичную площадь, спрашивая друг у друга, в чём дело. А по толпе уже носилось новое, незнакомое слово «митинг».

       Узнав, что никакого пожара нет и что набатом, этим старинным, тревожным сигналом, оповещавшем народ обычно о пожаре, сейчас созывается экстренное общее станичное собрание, или по-новому «митинг», народ стал успокаиваться. Молодёжь и женщины, щёлкая калёные подсолнечные семечки, жались к заборам, давая дорогу старикам, степенно проходившим к самому крыльцу правления. Там за вынесенным из помещения большим столом стоял атаман и разговаривал с группой офицеров, из которых один был уже пожилой, с погонами войскового старшины. Трое были помоложе – один в чине есаула и два сотника. В стороне от них, не принимая участие в разговоре, стояли двое штатских с брезентовыми портфелями в руках. Во дворе правления виднелось несколько извозчичьих пролёток. 

      На площади стоял разноголосы ярморочный шум. Но вот набат на колокольне утих. Второй помощник станичного атамана Матвей Яковлевич Лосев, отец Сёмки Лосева, взял со стола колокольчик и стал звонить. Шум постепенно затих, и народ вплотную приблизился к крыльцу. Офицеры, за исключением войскового старшины, сошли с крыльца и смешались с толпой. Двое из них, есаул и сотник, очутились немного впереди меня. Атаман поднял руку, и шум, наконец, стих совсем. 

      - Господа старики, братцы казаки!!! – громко крикнул атаман традиционное обращение к собравшимся. – Прошло уже четыре месяца, как у нас не стало царя-батюшки. Но никто из нас ишшо толком не знает, что же это такое произошло? Люди мы малограмотные, газеты хотя и читаем изредка, но не понимаем. Да их у нас почти и не бывает. А если и попадётся какая, так скорее - на «козью ножку» (в толпе смех). Никто к нам не приезжает и никто толком не расскажет, что же это такое получилось? Пользуемся только тем, что Кривянская баба сказала (опять смех). А что, разве не правда? Сущая правда. Так вот – я попросил господина окружного атамана, чтобы он, значит, прислал к нам кого-нибудь сведущего рассказать  нам, как и что. И вот эти сведущие господа приехали, приехали ишшо из Ростова, от рабочих. Вот…

       Он указал в сторону стола, в конце которого стояли те двое штатских и ещё третий. Я и не заметил, откуда он появился, уже пожилой, лет под пятьдесят, мужчина.        

       - И вот их высокоблагородия, господин войсковой старшина и другие господа приезжие, расскажут нам, как мы будем жить дальше, без царя. Так что прошу слухать и не шуметь. А кто слухать не хочет, прошу загодя уйдить и не мешать другим… Станичный сход казаков станицы Бессергеневской считаю открытым. Первое слово для разъяснения предоставляется войсковому старшине Лукьянову.

       Седой офицер подошёл к краю стола, снял фуражку и поклонился собравшимся. Потом развернул изящную, с золотым тиснением на кожаных крышках папку, достал из неё несколько бумажек и положил перед собой. Атаман, помощник и штатские сели за стол.

        - Господа станичники! – крикнул войсковой старшина низким басовитым командным голосом. – Я представляю из себя посланца союза донских офицеров. Делегирован с фронта от 29-го донского казачьего полка для установления связи с канцелярией Войскового атамана, его высокопревосходительства генерала Каледина Алексея Максимовича, избранного, как вам известно, первым Войсковым Кругом 26 мая сего года вместо войскового старшины Волошинова. Избранного после почти двухвекового перерыва, когда Войсковые атаманы не избирались казаками, а назначались царём особыми царскими «наказами», откуда и «наказной» атаман. Такой порядок был установлен блаженной памяти императором Петром Великим в 1723 году и действовал до настоящего времени.

       К вам в станицу я прибыл по личному велению его высокопревосходительства Алексея Максимовича, как и многие другие с такими же заданиями убыли в другие станицы Дона, чтобы разъяснить казачеству некоторые неизвестные моменты текущей политической жизни России. Вам известны печальной памяти девятьсот пятый, девятьсот шестой и девятьсот седьмой годы, когда подстрекаемые крамольниками и жидами тёмные, несознательные массы русского народа подняли дерзновенные руки на помазанника Божия и пытались ниспровергнуть благословленный десницей Творца существовавший столетия самодержавный строй. Но волею Всевышнего, сознанием казачества и армии страсти улеглись, и над умиротворённой страной воцарились закон, порядок и спокойствие. Но как не до конца излеченная болезнь, не до конца убитые искусной рукой врачевателя болезнетворные микробы вновь начинают подтачивать почти здоровый, но не окрепший организм, так и случилось с матерью-Россией. Не убитые в зародыше революционные бациллы вновь подточили её организм, и она заболела тяжкой болезнью, имя которой – революция! Последствия этой страшной болезни вам известны – пал трон!

      От чего же это произошло? Почему века незыблемо стоявшая великая Империя  рухнула в один день? Рухнула, как величественное здание от землетрясения. Виной всему этому, в первую очередь, - павший режим. И не так сам режим, как его олицетворение – сам нисвергнутый император Николай Второй. Обладая прекрасной душой и сердцем, он в то же время был слишком бесхарактерен, безволен и слишком зауряден для правителя такой великой страны, как Россия. Своим попустительством революционерам, своим либерализмом к ним он довёл до того, что пал сам.

      Кто же эти люди – революционеры? Что они хотят, чего добиваются? Прежде всего это – люди из низов. Но есть среди них и отщепенцы из других, даже привилегированных классов. Все они, обещая народу всякие блага земные, прежде всего стремятся к власти над этим народом сами. Некоторые имущественные несоответствия среди различных слоёв населения России дали повод этим людям разжигать среди  народов Империи ненависть к правящей династии как к кажущейся виновнице этого имущественного неравенства подданных. Тёмный народ, вместо того, чтобы изложить свои наболевшие нужды, свои экономические претензии соответствующим образом на бумаге и через своих представителей, своих выборных, лучших своих людей, пойти к самому царю и заявить свои требования…

       - В январе девятьсот пятого пошли, а что получилось? – перебил кто-то оратора из толпы. Атаман зазвонил в колокольчик. Стоявшие около меня офицеры и старики, оглядываясь назад и по сторонам, вытягивая шеи, отыскивали глазами неожиданного оппонента войсковому старшине.

       - Тогда шли не представители народные, - продолжал оратор, - а неорганизованная, буйная толпа, покушавшаяся на августейшую особу и его священное жилище. Я же говорю не о буйной ватаге безумцев, а об организованных представителях народа. Народ тогда не захотел пойти на мирные переговоры, а, поддавшись злостной агитации кучки заговорщиков, пошёл на открытое выступление. Скажите, что оставалось делать царю? Признайтесь, кто бы из вас, здесь присутствующих, добровольно, не сопротивляясь, протянул свою голову, чтобы её отрубили злодеи?… Кроме того, в последнее время безвольный император попал под влияние такого проходимца, как Григорий Распутин, о котором вы, надеюсь, уже слышали.

      По толпе прошелестел лёгкий смешок.

       - Этому проходимцу были совершенно чужды интересы России. Да он со своей низкой душонкой и ограниченным умом и не понимал, что творил. Попал так же царь под влияние своей жены-немки – Алисы Гессенской. Важные командные посты в борьбе с немцами и дела своего двора он доверил тем же немцам. А политика всей этой камарильи сводилась единственно к поражению России в этой войне. А в последнее время, когда Германия настолько истощила свои силы в борьбе на несколько фронтов, что гибель её была неотвратима и была вопросом нескольких дней – политика эта сводилась к заключению сепаратного мира, то есть отдельного, без согласия своих союзников, мира с Германией…Этому преступному стремлению дворцовой клики не мог противостоять безвольный император. А это грозило страшным ударом в спину нашим союзникам – Англии, Франции и другим, и этого допускать нельзя было ни в коем случае. Поэтому лучшие русские умы – Родзянко, Шульгин, Гучков и другие, которым лучше, чем кому бы то ни было другому было видно с высоты их власти положение в стране, сочли необходимым для спасения трона и династии и установления спокойствия в стране мирным путём, без всяких революций, заменить Николая другим царём – сначала его сыном, наследником Алексеем, а потом братом Михаилом. Но было уже поздно. Подстрекаемые тёмными силами народ и армия восстали, и трон пал.  

      Лукьянов налил из графина в стакан воды, не спеша выпил, вытер усы белоснежным платком и продолжал:

       - Но это не значит, что самодержавие, эта единственная приемлемая для России власть, пало окончательно и в стране воцарились хаос и анархия. Это временно! Это временное испытание, ниспосланное Провидением русскому народу за то, что он поднял руку на помазанника Божьего. Самодержавие и Россия, самодержавие и казаки, самодержавие и православный русский народ неотделимы друг от друга, как неотделимы от солнца свет и тепло. Не будет у нас самодержавной власти, не будет и России, не будет русского народа, не будет казаков! Будет у нас самодержавие, будет и великая Россия со своим православным русским народом и казаками!

       Если проследить всю славную историю донского казачества с начала его возникновения, то вы увидите, что казаки всегда были неотделимы от возвеличения и славы России, если не считать позорной памяти времена Разина, Булавина и Пугачёва, увлекших за собою  несознательную часть казачества и пытавшихся в своих властолюбивых, разбойничьих целях уничтожить цвет нации, расчленить Россию и обречь её на разграбление иноплеменникам.

       Наше Российское государство при Романовых крепло и расширялось вопреки желанию недругов и всех наших европейских и азиатских соседей. И немалую историческую роль в расширении границ Российской Империи и её процветания сыграло казачество вообще, а донское в особенности. Разве мало сынов Тихого Дона пролило своей крови и легло костями за возвеличение России, за её честь, славу и могущество? Разве не мало полегло их под стенами Азова, прокладывая путь к морям, а через моря – к прогрессу и цивилизации? Перед храбрыми донскими полками не устояли в своё время надменные стены Берлина и неприступные твердыни Измаила. Донские полки видели гибельные перевалы Сен-Готарда и цветущие берега Треббии. Перед ними трепетали Кинбуры, Фокшары, Рымник и склонялись спесивые бунчуки ясновельможных. Могильными их холмами усеяны холодные морены Финляндии и каменистые ущелья знойной Тавриды. Полки донцов топтали туманные поля Германии и беспечные улицы Парижа. Их видели библейские вершины Блистательной Порты, заснеженные склоны Шипки, стены Плевена и благоуханные долины Казанлыка. Кости верных сынов Тихого Дона белеют у подножий сопок далёкой Манчжурии и  под лазурным небом Трапезунда, в дебрях Карпат, в долинах и полях Галиции и Буковины, у лиманов голубого Дуная, в лесах Польши, в заоблачных высях Альп…

       А в это время около меня в толпе:

       - Вот чешет, так чешет! Похляшше отца Ивана!

       - Да-а! Язык здорово подвешен!

       - На то они и учёные!

       - Что и говорить – не наш брат-темнота!

       -  Ти-и-шша!

       -  А тебе что?

       -  Ничего!

       -  Ну, стоишь, так стой!

       -  Ш-ш-ш-ш-ш!

        … За верную и усердную службу сначала цари московские, а потом императоры всероссийские жаловали казаков обширными земельными угодьями, земными недрами, рыбными ловлями. Казаки при царе были избавлены от государственных податей и повинностей, кроме военной. Казакам было жаловано самоуправление и свобода, которых не знала остальная Россия. Все эти льготы, все эти щедроты, которыми жаловали казаков цари: обилие земель, пажитей, рыбных и иных угодий – делали жизнь казаков зажиточной и вольной. Дон процветал сам, и им процветала Россия. За все эти благодеяния казаки несли единственную, не так уж и обременительную повинность вроде того, что казак при отбывании военной службы должен был справлять за свой счёт строевого коня, обмундирование, снаряжение и холодное оружие – пику и шашку. Но, во-первых, затраты на это было настолько ничтожно малы, что почти не отражались на экономике казака и, во всяком случае, были гораздо меньше, чем средняя подать среднего крестьянского двора в крестьянских губерниях России. Во-вторых, ведь всё это после службы казака оставалось в собственности и распоряжении казака. Но господа социалисты именно на этом коне, так как им больше не к чему, как говорится, придраться, стремятся разжечь страсти и настроить казаков против существовавшего строя. И если казаки поддадутся  этой заманчивой агитации насчёт коня, они поплатятся вдесятеро. Если они от добра бросятся искать ещё какое-то добро, они невозвратимо просчитаются.

       И вот теперь эта Россия, великая и славная, раздираемая партийными распрями, истекающая кровью в суровой и беспощадной борьбе с исконным своим врагом – Германией, на грани гибели. Под влиянием преступной агитации изменников Родины, именуемых большевиками, под влиянием обольстительных проповедей их апостола, немецкого шпиона Ленина, присланного к нам, в Россию, немцами в запломбированном вагоне, под влиянием его человеконенавистнических призывов превратить эту священную войну против врага внешнего в войну против имущих классов России, в войну гражданскую фронт разлагается! Призывы Временного правительства о доведении войны до победного конца, увы, не встречают поддержки у армии. Отравленные ядом большевизма, полки российские не внемлют воплям взывающей о помощи гибнущей матери!

       В этот роковой для России и нас, казаков, час мы должны сплотиться воедино вокруг своего избранника, атамана Каледина. В эту великую годину испытания мы должны быть во сто крат дисциплинированней и послушней поставленным над нами начальникам, которые поведут нас на великое и славное дело по восстановлению порядка в России. Самой историей на нас возложена великая миссия не только защиты Родины от врагов внешних, но и ограждения её от врагов внутренних.         

      - Опять пороть плетьми мужиков и шахтёров? – раздался всё тот же громкий голос.

      Вытягиваясь, все опять старались найти в толпе крикуна. По шёпоту в гуще слушателей я уловил, что это кричал наш станичный революционер Иван Григорьевич Осипов, отбывший почти десять лет каторги за то, что при подавлении волнений в 1907 году он и вся сотня, в которой он служил по особой мобилизации, как «благонадёжный», отказались идти за границу Донской области стрелять в крестьян и шахтёров. За это, по приговору военно-полевого суда, их командир сотни, есаул Титов, был расстрелян, а весь состав сотни осуждён   на разные сроки заключения и на каторгу. Освободила Осипа от каторги Февральская революция, и он недавно прибыл в станицу, не добыв срока что-то около полугода.

       Митинг зажужжал, как потревоженный улей. Отчаянно звонил колокольчик в руках атамана. Со стороны оратора произошло минутное замешательство. Казалось, на такой веский довод он не найдет, что ответить, так как все поняли, к какому способу восстановления порядка в России призывает войсковой старшина.

       - …Хотя бы и так, - оправившись от минутного замешательства и выпив стакан воды, продолжал Лукьянов, - хотя бы и пороть! Если это нужно для спокойствия и благоденствия миллионов, нам нечего церемониться с кучкой безумцев, мнящих на бедствии народном перестроить мир, переделать непеределываемое. Эти безумцы, как я уже сказал, мутят неустойчивые умы. Это они призывают к уничтожению в России всех классов и сословий. А раз это так, то и к уничтожению казачества. Это они, обещая легковерным земной рай, толкают нашу Родину в ад междоусобной войны. А что значит гражданская война? Восемьдесят семь лет тому назад великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов сказал:

                                                     Настанет год, России чёрный год,

                                                     Когда царей корона упадёт;

                                                     Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

                                                     И пища многих будет – смерть и кровь;

                                                     Когда детей, когда невинных жён

                                                     Низвергнутый не защитит закон;

                                                     Когда чума от смрадных, мёртвых тел

                                                     Начнёт бродить среди печальных сел,

                                                     Чтобы платком из хижин вызывать,

                                                     И станет глад сей бедный край терзать;

                                                     И зарево окрасит волны рек:

                                                     В тот день явится мощный человек, 

                                                     И ты его узнаешь – и поймёшь,

                                                     Зачем в руке его булатный нож:

                                                     И горе для тебя! – твой плач, твой стон

                                                     Ему тогда покажется смешон;

                                                     И будет всё ужасно, мрачно в нём,

                                                     Как плащ его с возвышенным челом.

       - «Мощный человек» - это мы, казаки. Мы крепко должны взять в руки этот булатный нож и не допустить резни брата с братом. Мы должны помочь Временному правительству выловить всех смутьянов и уничтожить их. Ибо гражданская война – это, прав поэт, попранный закон, это сожжённые города и селения, это бесконечные грабежи и насилия над беззащитными жёнами, дочерьми, матерями, невестами, это убийство беспомощных и безвинных стариков и младенцев, это – кровь, кровь, кровь!!! Это – мерзость и запустение! Вот к чему ведут господа большевики! Этим именем они гордо хотят показать народу, что их якобы большинство. На самом же деле – это небольшая кучка злодеев, кучка выпущенных революцией из тюрем каторжников, за которыми идут все несознательные слои, обманутые земельными обещаниями мужики, деклассированные элементы, лодыри, всякого рода авантюристы и просто любители лёгкой наживы – грабители, воры, убийцы.

      Большевики умеют говорить красивые речи. Они обещают рай земной, но не верьте им, казаки! Не поддавайтесь их прельстительной агитации! Не верьте их заманчивым обещаниям! Если вы поверите им и не поддержите законной власти в наведении порядка – вы погибли! Отнимутся все ваши привилегии, отберутся ваши земли, скот, всё ваше имущество и сами вы будете изгнаны не только из своих куреней, но и из своих станиц!

      Так неужели вы допустите до этого? Неужели так спокойно и так просто поступитесь кровью, пролитою великими завоевателями наших великих предков, славой Ермака, Платова, Ефремова, Бакланова, Орлова-Денисова?! Нас одиннадцать казачьих войск. Сплочённые воедино, в единый грозный кулак, мы все, как один, должны встать на защиту попранных прав великого русского народа, на защиту поруганной чести своей великой, многострадальной Родины!

      7 сентября в Петрограде собирается так называемое Учредительное собрание, которое должно избрать твёрдую Российскую власть. Вы должны послать на это собрание самых лучших сынов Тихого Дона! Люди эти уже есть и значатся кандидатами туда по списку номер два. Вы должны дать этим делегатам твёрдый наказ, какой образ правления в России они должны установить! А образ этот для России единственный – самодержавие!

       Казаки, станичники! Я уже сказал, что казаки и самодержавие неотделимы! Не будет у нас царя, не будет и России! А раз не будет России, не будет и нас, казаков!… Должен вам ещё раз напомнить, что свергли у нас не самодержавие, а Николая! И не свергли его, а решили заменить как безвольного, слабохарактерного правителя, доведшего страну своими полумерами, своим попустительством революционерам до того, что свершилось в феврале. Нам всем сейчас нужно стремиться во что бы то ни стало к тому, чтобы наступающее смутное время на Руси кончилось бы так же, как и триста лет тому назад! То есть необходимо избрать на царство достойного, сильного и волевого монарха! Такой человек в России есть! Это дядя низвергнутого императора – великий князь Николай Николаевич Романов, бывший Верховный Главнокомандующий! Это единственная достойная кандидатура в Верховные правители России, за которую мы все должны проголосовать единогласно!

       Казаки! Вы славные множители славы великой нашей Родины, вы должны в эти ответственные для России дни сыграть свою историческую роль в становлении новой России. Все честные и преданные России её  граждане с мольбой и надеждой смотрят на вас! Если же, паче чаяния, в России воцарится республиканский образ правления, нам, казакам, ничего не остаётся больше делать, как только отделиться от России в самостоятельное государство, так как с республиканской Россией нам не по пути! В такой России казачество признано не будет!… Я кончил, господа станичники!

      Лукьянов поклонился собранию и захлопнул папку. Раздались аплодисменты. Но я видел, что даже некоторые старики качали головами, выражая неодобрение оратору за слишком уж откровенный его призыв. Площадь забурлила. Призывая к тишине, зазвонил колокольчик, и шум постепенно стал утихать. Атаман вытянул вперёд руку и держал её так до тех пор, пока шум не стих окончательно.

      - Станичники! – громко крикнул атаман, потрясая какой-то бумагой. – Тут вторым по очереди записался представитель от рабочих города Ростова, и записалось ещё два человека от господ офицеров. Так кому мы вперёд дадим слово – представителю рабочих или военным?

      - Нехай говорит очередной! Нехай скажет рабочий человек!

      - Долой!… Не нужно нам красных!…  

      - Станичники! – крикнул опять атаман, когда немного улеглись страсти. – Слово предоставляется представителю города Ростова господину Михайлову. Прошу, господин Михайлов!

      Из-за стола поднялся тот третий, пожилой мужчина, который в начале митинга подошёл к столу последним. Он снял фуражку и положил её на стол вместе с не развязанной папкой. Потом, видимо, волнуясь, провёл несколько раз левой ладонью по волосам, откидывая назад, и, откашлявшись, начал: 

       - Граждане казаки! Я – представитель «низов», как здесь изволил выразиться господин офицер, - кивнул он в сторону усевшегося за столом и утиравшегося платком войскового старшины Лукьянова, - но вместе с тем я – рабочий Ростовских железнодорожных мастерских, представитель рабочего класса, а с 1903 года член его партии, именуемой Российская социал-демократическая рабочая партия. С декабря девятьсот пятого по декабрь девятьсот десятого года отбывал каторгу при Акатуйской каторжной тюрьме в Восточной Сибири…

      - Каторжник!!! – как единый вздох боязливо вырвалось у сотен присутствующих. Со словом «каторга» связывалось представление о людях, которые отбывали наказание за грабежи, разбои и убийства. С этим словом в зрительной моей памяти, да и не только моей, а и у многих присутствующих, представились люди в серых тюремных халатах с бубновыми тузами на спине. Руки и ноги закованы в страшные железные кандалы. Таких страшных людей можно было видеть в Новочеркасске. Они под усиленной охраной мостили на улицах города булыжные мостовые.

       - …Да, я – каторжанин! Каторжанин, но не каторжник! А это не всё равно. И я горжусь этим именем. Каторжники отбывают каторгу за убийства и грабежи. Я же и мне подобные отбывали каторгу не за эти  преступления, не за обиду человеку, а за то, что хотели счастья этому человеку. Мы отбывали каторгу за то, что позволили себе восстать против вековой несправедливости, против произвола и насилия, против узаконенного грабежа простого, трудового народа. Мы отбывали каторгу за то, что восстали против царя. И не так против царя, как против царских порядков, против самодержавного режима, узаконившего грабежи, насилие и бесправие. Здесь господин офицер позволил себе без всякого основания упрекнуть нас изменниками Родины, а нашего вождя, товарища Ленина, этого величайшего из людей, назвал немецким шпионом, присланным в Россию, якобы, из Германии в запломбированном вагоне. 

       - …Самые настоящие изменники! – крикнул, не глядя на рабочего, Лукьянов. Крича «правильно!», ему зааплодировали стоявшие рядом со мной офицеры и ещё кое-кто в других местах толпы. Атаман усиленно зазвонил в колокольчик.

       - … Позвольте – когда говорили вы, я вас не перебивал, так уж, будьте добры, не перебивайте и вы меня! – повернулся в сторону Лукьянова рабочий. – Так вот, нас обвиняют в измене Родине, что мы распродаём Россию направо и налево, открываем  Россию дверь заклятым её врагам – немцам. Граждане казаки! Не верьте этому! Это – гнуснейшая клевета, омерзительная ложь с целью очернить нашу партию. Мы не изменники! Мы ненавидим немцев не меньше, а может быть, во сто крат больше, чем вы, господин офицер! Но мы ненавидим тех немцев, которые заставляют насилием других, простых немцев, идти с оружием на нас. Мы любим Россию не меньше, а, может быть, и больше, чем вы, господин патриот!

       Изменниками нас называют потому, что мы открываем глаза простому народу на то, что нас обманывают, потому что мы не хотим этой позорной, несправедливой войны. Изменниками нас называют и потому, что мы призываем покончить с этой войной не доведением её «до победного конца», к чему вас призывал господин офицер, а покончить немедленно миром. К этому мы призываем не только народы России, но и народы Германии, Австро-Венгрии, Турции, Англии и других. Делить нам с ними нечего! Они такие же труженики, как и мы с вами, разве что говорим на разных языках, да некоторые обычаи и вера разные. Война выгодна только помещикам и фабрикантам, купечеству и заводчикам. Она приносит им сказочные барыши. Этим богатством, созданным кровью миллионов, они откупаются от войны сами и откупают своих сыновей и близких…

        - Это-то правда, - прошептал один из офицеров.

        - …Нам же, простому народу, война приносит неисчислимые бедствия, страдания, голод, нищету, разорение хозяйств, смерть! Она порождает миллионы обездоленных: вдов, сирот, калек, лишает престарелых отцов и матерей кормильцев! Отрывает от производительного труда миллионы людей и бросает их на разрушение, убийство себе подобных и смерть самих. Она пожирает колоссальнейшие ценности, созидаемые трудом простого человека. Поэтому мы призываем все народы кончать эту проклятую войну немедленным миром! Но не все в России, не говоря уже о других государствах, хотят так, как хотим мы. Находятся такие люди, которые кричат о «победном конце». Что это значит? Это значит, что ещё мало для них миллионов жертв, мало миллионов вдов и сирот, мало разорения и нищеты! Это значит ещё моря крови и слёз! И эти призывы проповедуют те, кому война выгодна!

       Поэтому, если эти люди, а люди эти имущие, привилегированные классы, если они не захотят кончать войну так, как этого хочет весь простой народ, и если они не откажутся добровольно от части своих экономических привилегий, тогда мы призываем превратить эту войну  в войну справедливую против отечественной буржуазии, против сторонников войны. Против для того, чтобы на земле никогда больше не было массовых убийств, называемых войнами, для того, чтобы в мире царствовал не капитал, порождающий эти массовые убийства, а труд, который несёт счастье всему человечеству. Всё созданное человечеством, все богатства, все ценности создавались и создаются миллионами вот таких рабочих рук, как эти…

       Михайлов показал толпе свои в мозолях руки, чёрные от въевшихся металлической пыли и мазута. 

       - … и такими как ваши. Все блага жизни, которыми так богата и красочна жизнь человека, создавались и создаются нами, тружениками. Но, создавая народные богатства, сам трудовой народ, народ-созидатель, не мог ими полностью воспользоваться. Его обязанность была – трудиться, а право - свободно умирать от голода. Тунеядцы же, ничего не делая, присваивали себе плоды рук наших и как трутни пожирали их. Они жили в богатстве и роскоши и вместе с тем не признавали нас за людей. Даже здесь господин офицер открыто позволил себе назвать трудовой народ «низами», то есть низшими существами… Так вот, а «высшие существа» на протяжении веков и тысячелетий угнетали нас, презирали нас, смотрели на нас, как на скотов. Их собаки жили во сто крат лучше, чем миллионы бедняков…  

       - Что правда, то правда, - вздохнул кто-то в толпе, – придёшь, бывало…

       - Чш-ш-ш-ш!!!

       Сдвигаясь плотно к крыльцу и затаив дыхание, толпа слушала это новое для неё правдивое откровение. 

       Несправедливый этот порядок вколачивался в наши мозги тысячелетиями как порядок справедливый и благословенный самим Богом. Нас призывали к смирению и покорности. В церквах служители Божии обещали нам за наши муки на земле вечное блаженство и райскую жизнь на небе, а обидчикам нашим за райскую жизнь на земле – вечные муки ада.

       - Правда, правда, - опять вздохнул кто-то, - особенно наш отец Иван…

       - Да замолчи ты, дед!

       - … Это для того, чтобы мы смирялись и не восставали против вековых своих тиранов. Вам говорят и говорили здесь, что кучка смутьянов, жаждущих власти, пользуясь «некоторыми имущественными несоответствиями» среди различных слоёв России, дали повод злонамеренным людям разжигать среди народов Империи ненависть к правящей династии, подстрекают народ к восстанию. Господа казаки! Давайте разберёмся в этом « некотором несоответствии». Иметь  на семью трудовой надел ну, пусть, двадцать десятин земли, как у вас на Дону, или иметь на одну такую же семью тысячи десятин…Это что, «некоторое несоответствие»? Иметь фабрику или завод с миллионными барышами и жить во дворцах или не иметь ничего, ходить полураздетыми, жить впроголодь и в лачуге и работать на этого фабриканта, множить его капиталы – это тоже «некоторое несоответствие»?…

      Неправда! Мы не кучка смутьянов! Мы – трудовой народ! Мы прозреваем и, прозревая, начинаем восставать, чтобы отстоять свои человеческие права для всех. Восставать, чтобы насадить на этой земле правду и справедливость, чтобы в почёте был не тунеядец, кто ничего не производит, а трудовой народ, кто трудом своих рук создаёт эти богатства, но пользоваться ими не имеет ни возможности, ни права! А для того, чтобы утвердился такой справедливый порядок на земле, нужно, чтобы сам трудовой народ – рабочие, крестьяне, трудовые казаки и трудовая интеллигенция – взял власть в свои руки. Чтобы хозяином жизни стал сам трудовой народ, чтобы он сам распоряжался не только своей судьбой, но и всем тем, что создают его мозолистые руки! Мы, партия большевиков…

      - Большевик! – вырвалось у сотен присутствующих с испугом и удивлением. Ведь большевиками начали пугать детей.

      - …Да – большевик! Я не сказал вам того, что наша партия именуется ещё и большевиками. Это название партии пошло ещё от второго её съезда в Лондоне в 1903 году. При голосовании программы нашей партии, выработанной и предложенной съезду товарищем Лениным, нашлись противники, которые не согласились с некоторыми её пунктами и голосовали против них. Но таких противников оказалось ничтожное меньшинство, за программу же в целом проголосовало подавляющее большинство делегатов съезда. Вот откуда и пошло название «большевик», а тех, кто  голосовал против, назвали «меньшевиками». Что это за программа, я расскажу вам дальше… Вам же злонамеренные люди, ненавидящие нашу партию за её правду лютой ненавистью, внушают, что это – выпущенные из тюрем грабители и убийцы, что они придут к вам сжигать ваши жилища, отнять у вас ваше имущество. Придут насиловать ваших жён и матерей, невест и сестёр, убивать младенцев и стариков, разрушать ваши святыни, запрещать вам молиться! Что товарищ Ленин, этот великий вождь трудящихся, – немецкий шпион!  

       Неужели кто из вас может поверить этой мерзости, этой гнусной клевете на нашу партию, на нашего вождя? Наша партия несёт не угнетение и разрушение, а наоборот, - созидание и свободу, свет и идеалы гуманизма и человеколюбия! Она несёт освобождение миллионам и миллионам угнетённым и порабощённым народам. Она призывает к равноправию всех наций независимо от их языка, вероисповедания, цвета кожи. Правда, мы, большевики, не верим в Бога, но мы никого не принуждаем насильно отказаться от веры. Мы не закрываем и не разрушаем церкви, мы никому не запрещаем молиться кому угодно и верить во что угодно. Религия – это частное дело каждого. 

       Мы ни у кого не отнимаем жизненно необходимого имущества и средств к существованию. Но мы против частной собственности на такую землю и на такие средства производства, которые находятся в руках небольшой кучки помещиков и капиталистов и которые служат не столько для удовлетворения нужд семьи этого помещика или капиталиста, сколько для присвоения чужого труда в целях личного обогащения. Но не думайте, граждане казаки, что если мы против частной собственности на землю, то эта земля отнимется у вас… Нет! Она отберётся только у того, кто её много имеет и будет передана тем, кто на ней трудится сам. В гимне нашей партии так и записано:

                                                              Лишь мы, работники всемирной

                                                              Великой армии труда,

                                                              Владеть землёй имеем право,

                                                              Но паразиты – никогда!

      Так что, граждане казаки, бояться вам за свою землю нечего! Вы – частица этой «великой армии труда», как были хозяевами своей земли, так и останетесь ими. Как жили в своих станицах и хуторах, так и будете жить. Никто и никогда не собирался и не собирается вас куда-либо выселять. Повторяю ещё раз – не верьте сказкам!

       А называть вождя нашей партии товарища Ленина немецким шпионом – это непростительное кощунство. Отвратительная ложь! Он много претерпел от царизма, восстал против богачей, против произвола царских чиновников. За правду он сидел в тюрьмах, отбывал ссылку в Сибири. Преследуемый царскими жандармами, он вынужден был долгое время скрываться за границей. В начале войны товарищ Ленин жил в Австро-Венгрии и в первые дни войны он, как русский подданный, был арестован австрийскими властями. Но потом был освобождён и выехал из Австрии в нейтральную страну Швейцарию, где пробыл до марта этого года. Когда в России произошла революция, все политические заключённые, в том числе и находящиеся в эмиграции, за границей, были амнистированы, то есть прощены. И тогда товарищ Ленин решил возвратиться на Родину, в Россию.  Прямым путём из Швейцарии по причине войны проехать было невозможно, и товарищ Ленин решил возвратиться на Родину через страны наших союзников – Францию и Англию. Но правительства этих стран не разрешили ему проезд в Россию через их территории. Тогда товарищ Ленин объявил всему миру о том, что вынужден и почему вынужден возвращаться в Россию через враждебное России государство – Германию. И именно таким путём  он выехал в Россию через Германию. Товарищ Ленин – человек мирный, не военнообязанный, то есть он не мог быть призван в России в ряды действующей против Германии нашей Русской армии. Поэтому, на основании международных договоров, Германия вынуждена была пропустить его через свою территорию. Само собой разумеется, что в пути следования через германскую территорию германские власти, боясь Ленинской агитации, усиленно охраняли вагон, в котором он ехал, отрядами своей жандармерии. Вот откуда пошла сказка о запломбированном вагоне и шпионе. Сами немцы боялись товарища Ленина больше, чем русские буржуи…

       В толпе смех, жидкие аплодисменты, крики «тише» и звонок атамана.

       - … Граждане казаки! Откуда, как не из вашей среды, вышли первые борцы с самодержавием. Вы - славные потомки великих ваших свободолюбивых предков – Степана Разина, Кондратия Булавина, Емельяна Пугачева, которых тут незаслуженно и оскорбительно чернил господин офицер за то, что они боролись против произвола самодержавия, против дикого насилия помещиков над порабощённым и угнетённым крестьянством. Вы, опутанные лживой пропагандой царской охранки и слащавыми проповедями церкви, обманутые мнимыми привилегиями и кажущимися льготами, стали защитниками этого насквозь прогнившего, противонародного строя, против которого боролись эти ваши славные предки. Вас натравливали на своих же братьев и вы, ослеплённые и обманутые, шли и убивали их!  

      Но, граждане казаки! Не думайте, что это упрёк! Нет! Никто этого вам не ставит в вину и никогда не поставит. Тот, кто осмелится это сделать – провокатор и злейший враг революции, - бросал Михайлов жгучие, как огонь, ободряющие слова, затронув самые сокровенные опасения казаков.

      - … Среди вас уже ползут злостные слухи о том, что вам будут мстить за «усмирение бунтов» в 1905-1907 годах… Что, якобы, за это вас будут выселять из ваших станиц и переселять в Сибирь, за Байкал, на Амур! Не верьте этому, казаки! Трудовое казачество никто никогда не тронет! Не тронут и те верхушки казачества, которые пойдут вместе с нами…

      А в это время в толпе:

      - А-я-я-яй, какая наглость, какой обман! – громко шептали стоявшие около меня офицеры, - у них же в программе – никаких сословий…

      - Ну да, уничтожение казачества, как и дворянства!

      - Неужели Дону приходит конец?

      - Ну, конечно же, Господи! Чего тут ещё гадать?! Но мы ещё посмотрим! Выступление господина большевика – это ещё не значит претворения в жизнь их узурпаторской программы! Руки коротки!

      А в другом месте:

      - Вот это да-а! Вот это здорово! Вот кроет, так кроет!

      - Видно, что наш брат, а языком чешет похлешше того офицера!

      - Чешет, не чешет, а, по-моему, говорит правду!

      - Да уж куда не правда! И всё за нашего брата, рабочего.

      - Ну, тоже мне – рабочий!

      - А кто же, по-твоему, буржуй, что ли?

      - Тише вы там!

      - Буржуй, не буржуй, а знаешь, как нас теперь будут звать-величать? Не казаки, а крестьяне-хлеборобы!

      - Бреши больше!

      - Да замолчите вы, черти полосатые! 

      - …Я солидарен с господином офицером в том, что заслуги казачества перед Россией велики и неоспоримы. Что за честь её и могущество пролито не мало крови казачьей. А разве мы не признаём этого? Разве мы не обнажаем голов и не склоняем их перед памятью тех, кто пролил свою кровь и отдал свои жизни в справедливых войнах за честь и независимость России против наглых захватчиков?! Я призываю вас, граждане казаки, почтить их светлую память минутным молчанием.

       Михайлов вытянулся в струнку и, вперив свой взгляд куда-то вдаль, замер за столом. Сидевшие за столом встали и также замерли по стойке «смирно». В толпе, все как один, поснимали фуражки. Даже офицеры, поддавшись невольно торжественности момента, взяли под козырёк. Стояла мёртвая тишина, изредка прерываемая сморканием, да где-то кто-то всхлипывал. У меня по спине ползли мурашки. 

       - А-я-яй! Какая мерзость, какая неприкрытая, наглая демагогия, - шептал мой сосед, есаул.

       - Господин офицер говорил, - продолжал Михайлов, - что мы призываем к гражданской войне. Нет, мы не призываем, а говорим только о неизбежности этой войны, если власть имущие не признают социалистической революции и не откажутся добровольно от своих былых привилегий, так как мы тоже не отдадим добровольно своих завоеваний. Но мы не открываем дверь внешнему нашему врагу. Мы только предлагаем ему мир! Предлагаем даже в том случае, если на это не согласятся наши союзники, так называемый, сепаратный мир. Война трудовому народу опротивела. Она выгодна лишь капиталистам, как нашим, так и союзников. А мы, рабочие, и вы, труженики земли, от этой войны ничего не имеем, кроме, как я уже сказал, нищеты и разорения, кроме миллионов несчастных калек, вдов и сирот. Миллионы хозяйств пришли в упадок. Посмотрите вон на тот сарай или вон на тот дом. Наверное, эти хозяйственные строения не были бы такими жалкими, не будь этой проклятой войны. Да и по всему видно, что хозяева-мужчины этих дворов на фронте.  

      Оратор указал на граничащие со станичной площадью дворы, где в одном лежал обвалившийся сарай, а в другом подпёртый тремя подтоварниками стоял покосившийся курень. Он угадал – казаки обоих дворов действительно находились в действующей армии.

      Далее Михайлов говорил о разоренных фабриках и заводах, о выборах в Учредительное собрание, о конституционно-демократической монархии, которая также не нужна народу, как и абсолютная монархия. Далее он перешёл к программе большевистской партии. И в заключение:

      - Граждане казаки! Я кончаю своё выступление. В недалёком будущем, как здесь уже было сказано, соберётся Российское Учредительное Собрание, которое должно решить дальнейший образ правления России. Все партии выставят туда кандидатов. Выставляет своих кандидатов и наша, большевистская партия, которая будет отстаивать вопросы о передачи всей власти в руки Советов рабочих, крестьянских, казачьих и солдатских депутатов, о немедленном мире, о земле! Я призываю граждан казаков голосовать за список номер пять! Это список наших, большевистских, депутатов! Только наша партия выведет нас из нищеты и бесправия! Только она даст нам истинную свободу! Только при ней не будет ни богатых, ни бедных и исчезнут навсегда войны! Только при ней вечный мир и благоденствие воцарятся на земле!… Я кончил,  граждане казаки! Может, кому что не ясно, то прошу, задавайте вопросы – постараюсь ответить.

       - Есть вопрос, - крикнули из толпы, - вот вы говорите, что власть в свои руки должен взять трудовой народ – рабочие, крестьяне, казаки. Значит, если мы возьмём эту власть, то будем все вроде царей, атаманов, генералов – ить так?

       - Не совсем, но, положим, что так!

       - Интересно, а сколько же нас, этого трудового народа?

       - Как это, «сколько»?

       - Ну, тыща, две, пять?

       - Странно, почему тысяча, две или пять? Мы все! Нас миллионы, а эксплуататоров, тунеядцев – ничтожная кучка! 

       - Так, согласен! Значит, мы, миллионы, будем у власти – царями, князьями, генералами! А над кем же мы тогда будем командовать? Над свергнутыми богачами, что ли? Так их, вы говорите, мало, А кто же тогда будет пахать землю, сеять хлеб, или, скажем, делать ситцу, кожу на сапоги?

       - Вопрос, граждане казаки, задан или действительно по непониманию, или задавший  его просто хочет втянуть митинг на бесконечный диспут. Но всё-таки кратко отвечу. У власти будет не весь народ, а только его выборные. Причём, эти выборные будут у власти не постоянно, а временно, определённый срок. Потом их сменят другие. Вот так! Конечно, можно прочитать об этом подробную лекцию, но едва ли мне разрешат, так как и  так моё время истекло, и я очень вам благодарен за внимание.

       Михайлов поклонился собранию и стал собирать в папку бумажки своего конспекта. Раздался треск сотен ладошек. В нескольких местах крикнули «ура». 

       - Безумцы! Чему вы радуетесь?! – громко крикнул, поднявшись из-за стола войсковой старшина, - Чему вы рукоплещете, кому кричите «ура»? Дорого вам обойдётся эта свобода!

       - А что смотрит атаман? Почему он позволяет произносить публично такие растленные речи, - кричал президиуму стоявший впереди меня сотник. – Стащить бы этого мерзавца с самого начала с крыльца, да на глазах у всех…

       - Что вы, батенька, нельзя, - иронизировал есаул, - свобода слова! Начинать нужно не с него, а с господ Керенских! Распустили вожжи, подлецы!

       - А что, не нравится, господа офицеры, а?  А как бить нашего брата по мордам, так это нравилось? – зло вмешался в разговор офицеров один старик по фамилии Минаев. – Хватит! Царство ваше кончилось! Довольно! Правильно говорил господин большевик!

       - Безумный старец! Понимаешь ли ты что-нибудь в этом деле? Отдаёшь ли ты отчёт своим словам? Вам напевают эти жиды, эти христопродавцы утопические бредни, а вы и уши развесили! Спохватитесь когда-то, да будет поздно!

       - Ишь, умники какие нашлись! Только вы и понимаете! Оно, конечно, вы же «благородие», а мы – «нижние чины»… А вот вам «нижний чин» - не хотите? – и дед сделал руками непристойный жест. Есаул неестественно побледнел. Кругом расхохотались.

       А в это время с крыльца говорили другие ораторы из тех, гражданских. После них говорили офицеры. Один говорил одно, другой другое, а третий своё. В моей голове всё смешалось и трудно было понять, кто же из них прав. Один говорил хорошо, а другой ещё лучше. Все вежливо ругали царя. Все хотели что-то другое, лучшее, и вместе с тем, критиковали друг друга, поругивали один одного. Но больше всех доставалось большевику, партию которого все: и офицеры и гражданские – называли шайкой насильников и узурпаторов, стремящихся навязать народу свою власть не парламентским путём, а насилием. Но никто, кроме офицеров, не соглашался и с войсковым старшиной в отношении восстановления в России обратно монархического строя.

       Большевик же, сидя уже не за столом, а на боковой скамейке, не оправдывался и не огрызался, но, видно, здорово нервничал, так как не переставая курил. 

       Но вот кончил последний из записавшихся оратор. Спросив, не будет ли к докладчику каких вопросов, атаман предложил:

       - Может быть, из вас, граждане, кто имеет желание что-нибудь сказать?

       - Разрешите мне, Алексей Васильевич! Пару слов!

       На крыльцо поднялся новый оратор, к моему немалому удивлению, дядя Гриша, покойницы тётки Марины муж.

       - Так вот, станичники! – начал он, когда толпа, увидев своего человека на «трибуне», мгновенно утихла и с нетерпением ожидала, что же может им сказать свой брат. – Наговорились, как говорят, мёду напились! Поп своё, чёрт своё! Семь аршин говядины, да три фунта лент! А по моему, станичники, так взять бы все эти партии, все до единой, да в куль с камнями и в Варгунку, а потом крикнуть: « Царствуй на славу нам, царствуй на страх врагам!» Чтобы, значит, была у нас одна партия – народ и царь! Всё! Я кончил!

       И дядя Гриша сбежал с крыльца. Вслед ему вразнобой кричали «ура» и «правильно», хлопали в ладоши и одобрительно хохотали.    

       - Вот сказанул, так сказанул! Коротко и понятно!

       Офицеры за столом аплодировали тоже. Хлопнув в ладоши несколько раз, атаман закрыл митинг. Народ стал расходиться. Большевик стоял у готовых к отъезду дрожек. С ним стоял наш «революционер» Осипов и несколько человек фронтовиков, бывших в станице в это время кто в отпуске, кто по болезни или ранению, и несколько стариков, среди которых был и дед Минаев. Большевик опять что-то говорил, размахивая папкой. Я хотел послушать, но опоздал – он уже усаживался в дрожки  и сейчас же уехал. 

       Митинг разбился на кучки взбудораженного народа. Это вокруг остальных гражданских ораторов любопытные уточняли непонятное. Ни войскового старшины, ни остальных офицеров уже не было.

       - Ещё убьют, сволочи, дорогой, - высказал я свои опасения Жорке, - смотри, как они все на него ополчились!

       Войсковому старшине я не симпатизировал. Не симпатизировал не потому, что он был за царя – я в этих вещах тогда не разбирался, и царя мне было немного жаль как человека, обманутого богачами. Я не симпатизировал ему и другим офицерам уже по одному тому, что они занимались мордобоем, о чём я слышал и от отца, и от других казаков, бывших на военной службе. Да и на примере Викторки Ершова. Я симпатизировал гражданским ораторам, но больше всего этому простому дядьке-большевику. Уж больно он смело говорил и говорил сущую правду.  Действительно, нас, простых, не считали за людей не только какие-то «высокие» люди, как князья, помещики, дворяне, генералы, но и такие, как наш батюшка отец Иван и моя городская тётка по дяде Павлу – Мария Сергеевна.

       Если случалось, что к отцу Ивану приходил кто из прихожан за какой-нибудь требой или с приношениями прямо к нему на квартиру, то он, женатый на генеральской дочери, принимал посетителей только на кухне, но ни в коем случае не в своих апартаментах – «воняет».

       А тётка Мария Сергеевна, так та после нас или после таких гостей, как мы, приказывала прислуге лить на раскалённую специальную сковородку одеколон и окуривать все комнаты. Ей после нас тоже «воняло».  Об этом знала моя мать от невоздержанной на язык прислуги. А ведь тётка была всего-навсего дочерью простого городского писаря и не гнушалась подачками от своей сестры-фабрикантши. Что же можно было тогда ожидать от других, «рангом выше»?

       - Ну, как, «ранги»? Посмотрим, чем теперь у вас будет пахнуть? – злорадствовал я. Но это ни в коем случае не относилось к отцу Ивану или к моей тётке! Это я адресовал «рангам», с которых обезьянничали отец Иван и городская Мария Сергеевна.  

       Вечером, оставшись наедине с Татьяной, я уже забыл об этом митинге и совершенно был далёк от мысли, что назревают особые, грозные события, в круговорот которых буду в недалёком будущем вовлечён и я. 

       Через несколько дней после митинга в станице стало известно, что в Петрограде была разгромлена демонстрация большевиков, партия их запрещена, а их вождь Ленин куда-то скрылся. Я переживал за Ростовского большевика, но он, как я потом узнал, добрался до Ростова благополучно.
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       Вот уже почти четыре месяца, как мы встречаемся с Татьяной. Встречаемся вечерами почти каждый день после вечерних «улиц» и проводим эти свидания где-нибудь в укромном месте, подальше не только от людских глаз, которых я не боюсь, но и подальше от своих недругов, которых боюсь. Мстя мне за «измену низу», низовцы не перестают угрожать мне. И эти угрозы – не только слова на ветер.

       Не прошло и месяца, как я стал ходить на «гору», а уже получил первое пребольное «крещение». Я шёл от Татьяны в самом счастливом настроении, мурлыкая под нос какую-то весёлую песенку. Гармошка висела у меня на правом плече. Вдруг ко мне подскочили трое с закутанными рубашками лицами, и один из них пребольно ударил меня палкой по левому плечу. Больше они драться не стали. Крикнув изменённым голосом: «Это тебе за «гору», - они убежали. Я их не узнал. Но по осанке, росту и походке догадался. Это были мои одноулочники, низовские ребята, - Ефремка Сапожников, Сашка Баранов и Артёмка Архипов.       

       Я с ними не дружил. Они и раньше мне угрожали, но тогда я их угрозу всерьёз не воспринял и вот теперь приходилось расплачиваться. Я и сейчас  особенно не испугался, хотя боль в плече начала уже давать о себе здорово. 

       На другой день вечером, несмотря на сильную боль, я всё же на «улицу» пошёл. Ребята были удивлены, почему я без гармошки. Я рассказал им про вчерашнее происшествие. «Горовские» вожаки возмутились и требовали назвать виновников. Но я отказался, мотивируя тем, что никого не узнал. Мне претило, чтобы за меня ещё кто-то заступался. В этот же вечер узнала про моё приключение и Татьяна. Догадываясь, что это только ради неё я иду на такие жертвы, она сочувственно целовала мне больное плечо. И мне казалось, что от этого боль моя как бы утихает, и я готов был ради Татьяны идти на новые подвиги и невзгоды.

       Без гармошки я ходил несколько дней, пока не прошла боль. Возвращаясь теперь со свиданий, я стал более осторожен. Мне уже сообщили, что удар палкой – это ещё не всё. Что «низовцы» намерены поймать меня и поставить глаза «на место затылка». И я стал ежедневно менять время и свои маршруты, возвращаясь со свиданий с Татьяной.

       Опасения мои были не напрасны. Как-то, возвращаясь вместе с Жоркой от своих девушек (он тоже стал ухаживать за одноуличницей Татьяны), мы дошли да церкви, присели на камнях «венцов» против Жоркиного двора и стали делиться впечатлениями о проведённом сегодня вечере. Стояла тихая, тёплая и тёмная июньская ночь. Нигде ни одного звука. Даже дед Сеток молчал со своей колотушкой. Только шумела немного своей вершиной, как и всегда, старая, высокая раина у церкви.

       - Знаешь что, Жорка? Бери-ка ты с этого дня гармошку к себе! А то чем чёрт не шутит, когда Бог спит – ещё разобьют!

        Жорка забрал гармошку, а я тихо, прислушиваясь, как и всегда в последнее время, стал спускаться вниз к Забродинскому двору, через который мы всегда, как я уже говорил, ходили на гору станицы, чтобы не делать большого крюка в обход по улице. Подойдя к Забродинской калитке со стороны горы, я огляделся. Привыкшие к темноте глаза всё хорошо видели кругом до десятка саженей. Ничего подозрительного нигде не было ни видно, ни слышно. Но я каким-то чутьём угадывал, что недалеко кто-то есть.

      Учтя, что петли на калитке сильно скрипели и могли меня выдать, я через калитку не пошёл, а, сняв сапоги, бесшумно перелез через забор во двор Забродиных и перешёл его без всяких приключений к забору от нашей улицы. Сами Забродины ночевали на веранде, а их мастера – кто где: во дворе под подсолнухами, среди посадок картошки, у порога мастерской. Безмятежный храп как хозяев, так и их рабочих мирно раздавался по всему двору. Постояв у нижнего забора с полминуты, я и тут не заметил ничего подозрительного. В целях безопасности я и здесь перелез бесшумно через забор и тотчас же стоял на своей улице. Постоял немного, прислушался и на цыпочках приблизился к своей калитке.        

Приблизился и замер. До меня явственно донёсся шёпот нескольких голосов и приглушённый смех явно из нашего двора.

       - Это они у нас во дворе, вот нахалы! И мать не боятся! Ну, погодите, вы хитрые, а я всё равно вас перехитрю!

       Я присел на корточки и стал смотреть в щель забора во двор. Ну, конечно же, вот они, четверо, сидят на крыльце и ещё нахально курят. Около них сидит наш верный страж Палкан и как бы вслушивается в их разговор. Силуэты их всех, включая и Палкана, ясно выделялись на фоне светлеющего от поднимающегося месяца неба. Я сразу их узнал. Это были те же ребята и ещё Пантюшка Бодрухин. На Палкана я не в претензии – он их знает как соседей и поэтому так гостеприимно принял их у себя во дворе.

      Я тихо, тихо, чтобы и свой Палкан меня не почуял, задом отошёл ко двору Морозовых, где стояла наша конюшня, перелез в свой двор и так же тихо зашёл в конюшню к Игошке. Отсюда хотя засады и не было видно, но разговор доносился явственно. Примерно через час они замолчали, скрипнула наша калитка, и мои недруги удалились. Подождав ещё минут десять, я вышел из засады. Навстречу мне визжа кинулся  Палкан. На колокольне пробило час.

      После этого дня я стал ещё осторожней. Можно было сидеть с Татьяной подольше, чтобы брать моих противников измором. Но стояла рабочая пора и поэтому задерживаться самому и задерживать её было нельзя. Это отражалось потом днём, на работе. Поэтому иногда я не шёл от неё домой, а шёл к Максиму и проводил остаток ночи у него. Лично я бы пренебрёг бы этим отдыхом и сидел бы с нею дни и ночи – так я Любил Татьяну. Но, любя её, я жалел её и старался не утомлять слишком длительными нашими ночными бдениями, кроме как под воскресенье или другие праздничные дни. Тогда мы сидели с нею буквально до самого рассвета. 

       Прошло недели две. Всё было тихо. Никаких карательных действий недруги мои не предпринимали, зная, что я ночую у Максима. Об этом я постарался пустить слух через двоюродную Анку. Но всё же я продолжал опасаться какого-нибудь с их стороны внезапного сюрприза, прежде чем я укроюсь в курене Максима. Оставаясь теперь с Татьяной после «улицы» наедине, мы каждый день меняли место нашего свидания. На лавочке у её двора или в палисаднике мы уже не садились, а вынуждены были прятаться от «врагов» по чужим дворам, один из которых любезно предоставила нам Груня. Она ночевала одна почти каждый день, с Алексеем, конечно, и её стариков нам опасаться было нечего. Нам с Татьяной казалось, что в этом дворе, да ещё в таком укромном местечке, который мы с ней облюбовали, нас никто и никогда не заметит. Это была завалинка за глухой стеной куреня, ограждённая от соседей и улицы высоким забором.

      Однажды, вот так сидя с нею в этом укромном уголке, мы обнявшись ворковали. «Улица» давно разошлась, но кое-где по станице ещё был слышен гомон, смех и песни молодёжи. Гармошку я отдал Максиму. Вдруг раздался свист, потом второй, уже в другом месте. Я насторожился. Свист мне показался зловещим. Но потом всё смолкло. Мы перестали разговаривать, и я настороженно озирался по сторонам. Прошло несколько минут, как слева от нас, на улице, метнулись какие-то подозрительные тени. Свист опять повторился, и снова всё смолкло. Мне стало как-то не по себе, хотя я и старался не выдавать своей трусости при Татьяне. Вдруг справа от меня, со стороны двора, из-за угла куреня молнией метнулась палка. Пролетев от моего правого плеча вершка на два, палка обрушилась концом на забор и с треском переломилась. Если бы она попала в меня, перелома ключицы бы не миновать. Мы мигом вскочили и побежали в Грунин палисадник. Я толкнул Татьяну на крыльцо к Груне и Алексею, а сам кинулся уходить через двор, чтобы выскочить на другую улицу. Но только я выскочил из палисадника, как сразу почувствовал сильный удар в спину брошенной мне вдогонку палкой. 

       Через плетень, отделявший хозяйственный двор Груни от сенника и скотского база, я буквально перелетел и сразу же по колени увяз в лужу вонючей жижи. Оказалось, что я впопыхах попал не в сенник, куда рассчитывал, а в баз, где от выбранного и полепленного в кизяки навоза образовалась колдобина, в которую от дождей собиралась вода и превратила эту яму в навозное болото. Флегматичные коровы, лёжа пережёвывавшие жвачку, испуганно вскочили и с недоумением уставились на нарушителя их покоя. 

       Чертыхаясь, я выбрался из лужи и увидел перед собой проём сарайной двери. Я вбежал в эту дверь и схватил сразу попавший мне в руки какой-то кол, оказавшийся вилами-тройчатками. Теперь я был не только надёжно  защищён с тыла и флангов, но и вооружён грозно направленными на дверь вилами. Если бы они в тот момент полезли за мной в дверь, преступлению бы не миновать, настолько я был разъярён. И не известно, как бы сложилась тогда моя судьба. Но никто не шёл. Прошло несколько минут. Никого. Я начал приходить в себя. Когда же в переулке раздался знакомый свист, а потом из подворотен стали огрызаться собаки, я сообразил, что агрессоры ушли, и вылез из своей засады.

       На Грунином крыльце стояли Татьяна и Алексей с Груней. Татьяна плакала.

       - Ну, ты жив? – смеялся Алёшка.

       - Жи-и-и-в!- улыбаясь и бравируя своим приключением, храбрился я. – А вы как тут? Они к вам не подходили?

      - Нет. Мелькнули, как тени, по двору туда и обратно. Жалко, что нашего Шарика дома нет, он бы им поопустил штаны, - сказала Груня.

      - А сколько их было?

      - Четверо! И у всех морды закутаны в рубашки, так что никого нельзя было узнать.

      - Знаешь, чьи это дела? – спросил Алексей. – Артёмкины! Это он направляет на тебя низовцев. Кому же ишшо?

      Успокоив вздрагивающую Татьяну, я повёл её домой, попросив у Груни до завтра вилы «на всякий случай.

       - Андрюша, милый, всё это из-за меня, - опять стала плакать Татьяна, - может быть, ты теперь уже жалеешь, что стал ходить сюда? Ведь тебя могут покалечить!

       Жалею ли я? Что она такое говорит? Да ради неё и готов на всё, на любой вызов. Нет в станице такой силы, которая бы заставила меня отказаться от Татьяны.

       Я обнял её и стал в исступлении целовать её губы, милые, мокрые глаза, волосы. Отказаться от такого любимого существа, да ни за что на свете! Я горел справедливым негодованием, Всё во мне кипело от возмущения. Кому какое дело? На каком основании кто-то вмешивается в мою личную жизнь, причём – со стороны?! Хотят личную мою свободу подчинить своей дурацкой «уличной» прихоти, дурацкому «уличному» закону! Не бывать этому! И я решил мстить, мстить жестоко и беспощадно! Война, так война! С такими воинственным настроением, вооружённый вилами, я пошел, но не домой, а до Максима.

       Втянув Максима с собой ходить на «улицу», я вскоре познакомил его со своей двоюродной сестрёнкой Нюрой Черемховой, двойником по характеру с Татьяной. Она так же, как и Татьяна, никого не хотела признавать из своих многочисленных поклонников, но против Максима («ради тебя, братишка») ничего не имела. Я был благодарен ей за то, что «устроил» друга, который был от Нюры без ума и ради неё отказался от своей бывшей привязанности, которая перестала теперь здороваться не только с ним, но и со мной. Отвергнутые поклонники Нюры тоже стали коситься на Максима, но до открытой вражды дело не доходил. Видно, боялись старшего брата Максима, по радушию и силе равному слону.

       Звали его Дмитрий. Он был на год старше Павла Зимина, но из-за какого-то физического недостатка призван на военную службу не был. Не был он ещё и женат, но ухаживал за девушкой, которую думал сватать этой осенью. Девушка жила в Заплавской, но часто бывала у своих дедов по матери в нашей станице «на горе». И Дмитрий, побаиваясь заплавских тростей, устраивал со своей будущей невестой свидания в своей станице.

      Оба брата были уже дома. Я разбудил Максима и рассказал ему про происшествие этой ночи. Он вскочил и разбудил брата.

      - Идёмте – мы им покажем!

      И вот мы втроём пошли сначала разыскивать вожаков с «горы» и вообще горовских ребят. Кого застали ещё с девчатами, кого разбудили от сладкого предутреннего сна. Подогревать воинственный пыл ребят не было необходимости. Извечная вражда с низовцами ждала предлога. И вот предлог нашёлся.

       Через полчаса, вооружённые тростями, кольями, вилами, шкворнями и прочим «вооружением», мы, человек тридцать, прочесывали с воинственными кликами неприятельский «низ». Мы расхрабрились даже до того, что прочесали всю восточную часть союзников «низа» - Заплавскую, но нигде не встретили не души. Потом мне «низовцы» рассказывали, как они, почувствовав приближение такого неожиданного и численного превосходящего противника, «боя» принять не осмелились и прятались по дворам. И со дворов наблюдали за нашим триумфальным шествием по их территории.
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      Татьяна теперь почти каждый день оставалась дома за хозяйку, так как начались летние работы в садах, степи и займище. И её отец, мать, невестка, все младшие сестрёнки и младший братишка ночевали в поле или в саду. Благодаря этому ночёвки мои с Татьяной стали ежедневными. На «улице» мы с нею бывали очень недолго. Да и сами «улицы» стали теперь немноголюдными, так как большинство молодёжи, работая в степи или в лугу, там же и ночевали и там же устраивали свои «походные улицы».

       Поиграв в гармошку немногим девчатам, я спешил скорее, никого уже не стесняясь, к её двору. Посидев немного на лавочке у калитки и побалагурив с другой четой – Груней и Алексеем, - мы шли с Татьяной в их летнюю хату и оставались совершенно одни. Это были восхитительные встречи, полные неги и упоительного блаженства ночи. Мы с нею не спали до самого утра. Лёжа обнявшись, мы бесконечно целовались и бесконечно уверяли друг друга в вечной и верной любви. Мы клялись друг другу в том, что никогда и ни при каких обстоятельствах не изменим друг другу, что мы уже муж и жена, только что не оформленные в церкви.

       И нам обоим казалось, что иначе и быть не может. Что мы самой природой созданы один для другого. И я даже теперь не мог понять, как это я так долго, целых семнадцать лет, мог жить без неё, не видеть её, не слышать её голоса, не ощущать её рядом с собой, не держать её руки в своей руке. Со своей стороны она уверяла меня в этом же.

      Так проходила ночь. Но начинали кукарекать петухи, брезжил рассвет, и я, пьяный от переполнявшего меня счастья и бессонной ночи, шёл от неё в своё дневное одиночество до вечера.

       Мне казалось, что я только что прикоснулся головой к подушке, хотя это и было недалеко от истины, как меня начинала будить мать. Надо было или куда-нибудь ехать, или оставаться дома, но во всех случаях для выполнения необходимой работы. Я умолял мать оставить меня в покое, выпрашивал у неё хотя бы ещё минуточку драгоценного сна, и голова моя бессильно никла к подушке. Из жалости мать иногда давала мне ещё минут пять-десять поспать, но потом неумолимая необходимость заставляла её прибегать к более крутым, чем безрезультатные разговоры, мерам воздействия, вплоть до ремня или хворостины.

      Как ужаленный осой я вскакивал и, проклиная в душе всю на свете работу и все «улицы», зарекаясь никуда сегодня вечером не ходить, а лечь, как только солнышко скроется за горою, и отоспаться, скорее бежал к спасительной холодной колодезной воде, и она быстро приводила меня в состояние бодрости. А потом, работая и постепенно разминаясь, я уже с нетерпением поглядывал на медлительное светило – не скоро ли вечер? Но никогда на работе не засыпал, кроме как положенного по традиции послеобеденного «мёртвого часа». Холодного утреннего душа и этого часа мне было достаточно для того, чтобы забывалось утреннее пробуждение.

       Татьяне было немного легче. Подоив утром коров и отправив их в табун, она, будучи не такой подконтрольной, как я, выкраивала час-другой, а то и больше, поспать, а потом уже шла в поле или в сад. А в большинстве случаев оставалась дома на целый день для разных приборок и тогда могла отдыхать, сколько ей было необходимо.

        Наступал вечер. И независимо от того, был ли я в этот день дома или где в поле или на лугу, я стремился к ней, и всё начиналось сначала. Но это не были «египетские ночи». Мы были по отношению друг к другу непорочны, как агницы, и целомудренны, как Амур и Психея. Она ни единым намёком, ни единым поступком, ни единой выходкой не давала мне ни малейшего повода не только к каким-нибудь вольностям, но даже и мыслям на такие вольности. Она была для меня недосягаемо выше всех низменных инстинктов и чувств. Ничто в общении между нами не выходило за пределы веками освящённого, веками узаконенного отношения между молодыми людьми до брака. Мне казалось, что если только между нами произойдёт что-либо недозволенное, мы перестанем любить друг друга.

       Про нашу «связь» скоро узнала мать.

       - Что ж, люди хорошие, и девка должна быть ничего. Дай Бог! Рановато, правда, ишшо – отца бы дождаться с войны!

       Были дни, когда по каким-либо домашним причинам Татьяна дома не ночевала. Поставленный об этом в известность Груней или Марусей, я скучал и переживал. С осиротевшим видом я уходил с «улицы» и брёл домой, одинокий и несчастный, как невозвратимо потерявший что-то дорогое. Несмотря на предыдущую бессонную ночь, я эту одинокую ночь не спал, беспрестанно ворочался, вздыхал, думал о ней и утром вставал измученный больше, чем за те, все вместе взятые ночи.
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        Однажды, возвращаясь вот с такой «пустой улицы», я вспомнил про соседку и её приглашение: «Приходи ко мне, когда вздумаешь». Я осторожно перелез через перелаз и подошёл к её хате. Коня и дрог во дворе не было. На ставне от двери чулана висела белая тряпочка. Значит, Настя одна. Я осторожно постучал в окно. В хате зашевелились, и к окну приникло лицо Насти.

       - Это ты, Андрюша?

       Через секунду я уже был в хате под гостеприимной простынёй, которая по случаю душной ночи заменяла Насте одеяло.                                     

        Уходя через час от Насти, я плевался, горько раскаивался, давал себе слово, что этот второй раз – последний, и до самой своей постели самобичевал себя, называя негодяем, подлецом и сволочью. Мне заочно было стыдно перед Татьяной и жаль бедного Ефима, что я так коварно и бесстыдно одну обманываю, а другому делаю пакость. Но тут же старался найти и оправдание своему поступку:

       - Почему это я такой щепетильный? Ведь так делают почти все ребята и считают это не только в порядке вещей, а даже обязательностью, отвагой, положительным свойством каждого мужчины. И потом, я ведь изменяю Татьяне только физически. Душой же я ей не изменю никогда, так как безумно её люблю. Придёт время, и я признаюсь ей во всём, и она должна будет понять меня и простить, как признался Китти Левин и как Китти поняла и простила его. Кроме того, я знаю, что сами девчата презирают «святош».

       В таких раскаяниях я и уснул, а дня через четыре, не повидав Татьяны и повинуясь какой-то непреодолимой силе, я снова перелез к соседке во двор и снова лежал в жарких объятиях пышущей жаром, неугомонной в любви жалмерки. В этот вечер Настя меня предупредила, чтобы я был осторожен и не подвёл бы себя и её. От Ефима получено второе письмо, в котором он пишет, что вот-вот должен побывать дома. И хотя, возвращаясь от Насти, я и на этот раз дал себе слово, что это – действительно последний раз, что её предупреждение лишне, что ей не нужно ни снимать, ни вешать никаких условных тряпок, что я больше ни завтра, ни послезавтра и никогда больше не приду сюда, на второй день, когда Татьяны не было опять дома, я, не в силах сдержать себя, снова пошёл к Насте. Условная белая тряпочка висела, а через полчаса я уходил опять с искренним раскаянием.

       Через день тряпки не было. Душа моя трусливо ушла в пятки. Мне уже мерещилось, что Ефим, зная все наши проделки с Настей, выскочит сейчас же из хаты, обнаружит меня стоящим в такое неурочное время около их плетня, и потасовка неминуема.

       Действительно, Ефим был дома. Он служил в запасной сотне в станице Каменской и пришёл домой в трёхдневный отпуск. На другой день он пришёл к нам, поздоровался, как служивый, со мной и с матерью и пригласил меня к себе с гармошкой. Было воскресенье. Откровенно говоря, увидев его входящим в наш двор, мне стало не по себе. А его приглашение я воспринял как предлог заманить меня к себе и свести со мной счёты там, у себя. Но всё же я пошёл. Дома были и старики. По случаю прихода в отпуск восприёмного сына они приехали из сада. Они посидели с нами с часок и уехали обратно.

      - Вот сейчас начнётся. Это он стеснялся стариков, - трусливо подумал я и вспомнил пословицу – «на вору шапка горит».  

      Но ничего не произошло. Ефим или действительно ничего не знал, или подозревал, но за недоказанностью махнул на всё рукой. По случаю прихода он просто организовал небольшую семейную выпивку с участием ближайшего соседа. Настя суетилась, подавала на стол, угощала, чокалась со мной, подпевала под гармошку, шутила, смеялась, как совершенно невинная, верная жена служивого.

       Через три дня Ефим уехал. Не знаю, почему, но свидания с Настей прекратились. Прекратились как-то сами по себе. При встречах с нею (она по несколько раз в день бегала к нам в колодец по воду) мы здоровались, как соседи, и только. Ни я не намекал ей ни о чём, ни она не вспоминала. И я твёрдо дал себе слово знать только одну Татьяну и никакими глупостями больше ни с кем не заниматься.

      Про моё ухаживание за Татьяной скоро узнали все мои двоюродные сёстры, и почти все выбор мой одобрили. Только Анка Киселёва с первых дней пыталась всеми способами отговорить меня от Татьяны и ходить к ним на «низ», к Катерине. Чтобы достичь этого, она всячески, совершенно не зная Татьяны, поносила её всевозможными не особенно лестными станичными эпитетами. В конце концов, она договорилась до того, что я не выдержал и подрался с кузиной и выпроводил из дома с предупреждением никогда не являться к нам во двор с такими гнусностями.                      

       Выругав теперь уже меня самыми отборными девичьими ругательствами, а Татьяну обозвав ещё более неприличным словом и показав мне язык, кузина моя поспешила ретироваться. Я погнался за нею с намерением отвесить ей ещё пару-другую оплеух за оскорблённую Татьяну, но, хотя я и бегун не из последних, как обладатель длинных и тонких ног, в этом соревновании, несмотря на свой небольшой рост и солидную комплекцию, победила она. Я только уловил мелькающий в руке снятый с головы платок и развевающиеся от отчаянного бега растрёпанные в драке косы.

       Да простят мне мои читатели мой далеко не этичный поступок по отношению к женщине. Но за Татьяну я готов был поступиться всеми правилами рыцарской чести и драться за неё с кем угодно, не считаясь ни с полом, ни с положением, ни с возрастом.
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       Восьмого июля станица праздновала традиционную «Казанскую». На праздничной ярмарке, организованной на этот раз не в лугу, как обычно в последнее время, а на станичной площади, кишела огромная, пестрая, по-праздничному разодетая толпа. Охрипшие звуки карусельного органа чередовались со звуками гармошек, хлопками игрушечных пистолетов, писком игрушечных рожков, выкриками продавцов, с песнями подвыпивших гуляк, с шумом праздничной толпы.

       Одетый во всё лучшее, что у меня было из моего небогатого гардероба, я подвизался на этой ярмарке так же, как и на обыкновенной «улице». Я играл. На импровизированных танцплощадках кружились в неизменном и любимом «шене» десятки пар. Среди танцующих была и Татьяна, разодетая, как мне казалось, во всё лучшее, воздушное.

      - Это она для меня, - с гордостью думал я, не находя в этой толпе ни одной девушки лучше её ни среди своих, ни среди приезжих. Любуясь ею, я бросал в её сторону быстрые, короткие взгляды. Наши глаза встречались, и она пленительно и благодарно мне улыбалась. 

      - Неужели она действительно так красива, как кажется мне? Или это есть закон, по которому для влюблённого красивей его возлюбленной нет на всем свете? – играя, философствовал я.       

      Татьяна танцевала несколько раз с разными партнёрами и даже с приезжими, и я догадался, что гости были кем-то предупреждены, что она ухажёрка гармониста и с нею нужно считаться. Когда я играл чуть ли не десятую очередь, то заметил, что она, такая любительница танцев, отказалась от очередного приглашения и стояла за кругом с незнакомым красивым парнем. Неприятное чувство досады и ещё чего-то обидного овладели мною и не покидали меня ни на минуту. Праздничное моё настроение было испорчено. Но, оставшись с нею вечером наедине, я ни словом не высказал ей своих ревнивых чувств. Шутил, смеялся, что стоило мне больших усилий. Не сказала и  она мне, кто это такой стоял рядом с нею на ярмарке.

       - Значит, у неё  от меня есть какие-то тайны. Значит, она не до конца искренна и откровенна со мной, - с горечью в душе думал я.

       Она заметила мою неестественность в разговоре и спросила, что со мной. Я с деланным удивлением сказал, что ничего, откуда она это взяла и прочее. Но она мне не поверила и сделала вывод:

       - Нет, Андрюша, что-то не так! Разве я не вижу?

       Вскоре я довольно холодно попрощался с нею и ушёл домой намного раньше обычного. 

       Дома я долго не мог уснуть. Оскорблённое самолюбие требовало удовлетворения. На следующий день было воскресенье. Оно праздновалось и как воскресенье, и как второй день престола. Днём я был на той же площади в том же репертуаре. Так же играл, и так же танцевали девчата и ребята. Танцевала и Татьяна, такая же очаровательная, пленительная и любимая. Но вчерашнего своего «соперника» я нигде не замечал.

       - Что ей стоит бросить и найти себе парня лучше меня во всех отношениях? - с болью в душе  ревниво думал я. – Она красивая, к ней льнут многие, а я что? Только что гармонист.

       И мне казалось, что всё уже кончено, что я уже потерял Татьяну, что этот вчерашний незнакомец уже встал между нею и мною. И она предпочла его.  

       Вечером, не сказав никому ни слова, я отправился на «низ». Отправился один, без друзей, не предупредив даже Жорки. Но это моё решение не было с моей стороны мщением за обиду. Это было как бы самоистязанием, самоотречением. Это была душевная драма, и я чуть не плакал от обиды и жалости к себе.

       Появление моё на «низу» произвело настоящую сенсацию. В первую очередь, меня окружили низовские вожаки, ничем не отличавшиеся от горовских. Те же надменные выходки, тот же высокомерный тон и похлопывание по плечу – «давно бы так». Те же трости и дубины. И я уже начал жалеть, что поторопился, но не потому что я испугался этих тростей и дубин. Ведь они, эти ребята, были все свои, станичные, почти все друзья детских и школьных лет. Ведь только сегодня они все, как одна семья с горовцами, свободно, без тростей и дубин, бродили по праздничной ярмарке, танцевали, катались на каруселях, «ручкались» со своими ночными «врагами». Я почувствовал себя среди них одиноким, потому что здесь не было «её».

       - Всё! Это только нынче я пришёл сюда, - думал я, рассеянно отвечая на сыпавшиеся ко мне вопросы, - что только она подумает? Завтра я опять пойду туда, к ней. Я не буду падать на колени и просить прощения, как пишут в книжках. Я просто признаюсь ей в своих сомнениях, в своих нелепых подозрениях и буду ждать от неё решения своей судьбы. Но, может быть, это только лишь подозрение, может, это какой её гость, родня. Какой же я мнительный дурак! А что, если уйти сейчас?

       Но уходить сейчас было бы безрассудно, тем более с гармошкой, когда за спиной у меня уже образовалась очередь нетерпеливых заказчиц, бесцеремонно теребивших меня за рукав и требовавших игры. С моей стороны, это было бы глупейшей бравадой и могло стоить мне гармошки. Кроме того, мне нужно было поговорить с низовцами начистоту и положить конец притязаниям на мою личность.  

       - Скажите, что вам от меня нужно, почему вы охотитесь за мной с тростями и кольями? Я не знаю, кто именно, но приблизительно догадываюсь.

       - А зачем ты ходишь туда на «улицу»?

       - А какое ваше дело?

       - То есть как это «какое дело»? Ведь ты ходишь туда с гармошкой!

       - Ну и что? Гармошка-то ведь моя! Неужели я должен ещё спрашивать у вас, куда мне можно ходить, а куда нельзя?

       - Так ведь ты же живёшь на низу, а на «улицу» бегаешь на гору! Ну, ещё бы один, то чёрт бы с тобой, но ведь гармошка!

       - Да при чём тут гармошка? Какое она ко всему этому вашему идиотскому суждению имеет отношение? Ведь она – моя собственность. Я купил её не за ваши деньги, не в складчину, а за свои собственные!

       - За чьи бы деньги гармошка ни была куплена, это – гармошка! Ведь мы хотим перемануть как можно больше девок сюда, на свою «улицу», чтобы у нас было бы шумнее, веселее. А получается наоборот. А вот если бы ты, да ишшо кто перешёл со своими гармошками к нам, мы бы горовцам нос утёрли!

      - А вы собирайтесь все вместе раз тут, а другой - на горе.

      - Нехай они с нами не дерутся! Ведь мы их не трогаем!

      - Да как же не трогаете? А меня? Ну, вот они и вынуждены были заступиться!

      - А ты не ходи туда!

      - Опять – двадцать пять! Да ведь у меня там девушка!

      - Знаем! Нехай ходит сюда!

      - Вот это здорово! А ещё форсите, что вы казаки! Эх вы! Как же это тогда получится? Значит, не я должен буду провожать её до дому, а она меня? Так получается? Ведь если я поведу её отсюда провожать до её двора, который, как вам известно, находится в самом пекле горовцев, то что они со мной сделают?

      - Так ты что, значит, не совсем пришёл сюда?

      Я решил сказать им прямо:

      - Конечно, нет! Я пришёл поговорить с вами по душам и предупредить вас, что пока у меня там есть девушка, ходить на «низ» я не буду. И оставьте меня в покое!

      - А, вон как?! А если мы тебя сейчас…

      - Что – о? Так вот вы, оказывается, какие? Ну, что же, начинайте, если у вас не сохранилось ни капли казачьей чести! Я ведь сам пришёл к вам, отдался в ваши руки, Ну, что же, бейте лежачего!

       Я в эту минуту не опасался ничего. Покажется неправдоподобным то, что я, будучи так преследуемый низовцами, сейчас взял да так, запросто, добровольно пошёл к ним прямо в зубы. И что они так мирно и дружелюбно не только приняли меня, но и вели ещё  со мной переговоры. Но это было так. Среди станичных ребят всех поколений, спокон веков, свято и нерушимо соблюдался непреложный закон – «лежачего не бьют». Долгом чести было ни под каким видом и пальцем не тронуть врага, если он сам, безоружный, пришёл к своим противникам без недружелюбных намерений, пусть даже не с целью капитуляции. Тронуть такого врага хотя бы пальцем считалось величайшим бесчестием.  Если бы я попал к ним в руки случайно, предположим, идя куда-нибудь ночью по низу, взбучки мне бы не миновать. Сейчас же я был от этого гарантирован совершенно. Опасаться мне теперь нужно было своих, то есть горовских ребят. Но если же я завтра приду опять на «гору» и объясню, зачем я ходил на «низ», престиж мой будет восстановлен, и всё должно обойтись по-хорошему. Да и низовцы теперь после моего объяснения тоже, пожалуй, больше меня не тронут.

       - Ну, брось, Андрей, не кипятись, - примирительно сказал один из вожаков, - поиграй-ка вот лучше девкам.

       Ребята от меня отошли, и я начал играть. В первой четвёрке танцевала вся моя знакомая тройка – Анка, Катерина и Лиза. С Анной мы после той потасовки помирились ещё до Казанской, и она больше никогда не заикалась о Татьяне. Окончив играть им, я начал играть другой четвёрке и каково же было моё удивление и радостное изумление, когда в числе танцующих я увидел Татьяну. Она танцевала в паре с одной из низовских девушек. Кто-то тронул меня за плечо. Сбоку стоял улыбающийся Жорка.

        - Это не я её, а она меня приволокла сюда, шепнул он мне на ухо.

        - Неужели?! О, милая, милая! Значит, то, что я думал – чистейший вздор. Прости меня! – шептал я, продолжая играть.

        Теперь я с нетерпением ожидал конца «улицы», чтобы скорее остаться с нею наедине и выяснить мучившие меня сомнения. Но пары всё кружились и кружились. Казалось, этому не будет конца. Но вот «улица» стала расходиться. Один по одному гармонисты, сыграв прощальные страдания, уходили восвояси. За ними откалывались толпы девчат. Ко мне подошёл один из вожаков и спросил, приду ли я к ним на «улицу» завтра. Не желая  обострять отношения, я решил немного покривить душой и сказал, что возможно приду, а возможно и нет, так как завтра поеду на всю неделю в степь на косовицу пшеницы. Так уж какая тут улица?!

        В этом была доля правды. Дядя Алёша уже оповестил, что на днях нужно косить пшеницу, «а то как бы не перестояла». 

        - Ну, наконец, здравствуйте! – поздоровался я с Жоркой и Татьяной, когда от меня отошёл низовец. – Как вы сюда попали? А Дуня твоя где?    

        - Дуню уволокли на ночь в степь, а я вот, пока нечего делать, сопровождаю одну девушку к её сбежавшему кавалеру. Ты не ревнуешь? Ты вот лучше скажи, зачем тебя сюда черти принесли? Горовцы знают, что ты нынче на «низу», и на тебя собирается целый поход. Смотри, остерегайся. А верховодит всем твой дружок Максим.

       - Максим? – недоверчиво спросил я.

       - Да, Максим! Вот спроси у Тани. Ей передали девчата, которые случайно подслушали разговор Максима с Сёмкой Чижиком и Егоркой Куркулём. Они собираются делать на тебя засаду чуть ли не в твоём дворе. Так что благодари Татьяну. Она отважилась бежать сюда одна, чтобы предупредить тебя, да, спасибо, догадалась сказать мне. Ну, и я, как свободный кавалер, предложил ей услугу провожатого. Так ведь, Таня?   

       - Так, Жора, так! – и ко мне:

       - Максим с ребятами хотят подкараулить тебя около твоего двора и не только собираются побить тебя, но и разбить твою гармошку. Я испугалась и хотела уже бежать сюда одна, да спасибо, попался Жора.

        Я с бесконечной гордостью и благодарностью, с чувством безграничной любви к Татьяне и с чувством глубокого раскаяния смотрел на неё. 

        - Большое тебе спасибо, Танюша! Но что же нам теперь делать? Мы-то с тобой, Жорка, можем добраться до дому садами, а вот Татьяне удобно ли будет таскаться с нами по заборам и бурьянам? Да и проводить я её не смогу, а тебе не доверяю, - засмеялся я. – Разве Таня заночует у меня? Вот было бы здорово!

       Татьяна легонько ударила меня по руке:

       - Не мели чепухи! Я и одна могу уйти отсюда до дому, или, ты уж не ревнуй, нехай меня обратно проводит Жора, - смеялась Татьяна. – Спасайся ты!

       - Вот это здорово, - засмеялся Жорка, - Андрюшка ухаживает, а Жорка - провожай! Узнает моя Дунька, так она не только мне глаза выцарапает, но и тебе, Татьянка, достанется! Нет, кроме шуток, знаете, что мы сделаем? Мы сейчас всех этих Максимок, Чижиков и Куркулей обведём вокруг пальца! Раз они собираются сделать засаду около твоего двора, то на горе никого не будет, и ты, Андрей, давай мне гармошку, а сам иди, провожай свою Татьяну до самого её куреня и учти, что дома она одна!

      - Жора! Как тебе не стыдно?

      - Ничего, Танюша, ничего! Раз уж ты решила спасать своего кавалера, то спасай до конца. Всё равно тебе придётся прятать его до утра.  

      Жорка ушёл, а я, взяв Татьяну под руку, повёл её домой в обход глухими улицами. «Улицы» уже разошлись. Месяц сел, и стояла тёмная и тихая июльская ночь с мириадами звёзд и отчётливой, протянувшейся с востока на запад «Батыевой дорогой». Так у нас в народе называли Млечный путь.

       Татьяна была очень грустной и всю дорогу молчала.

       - Что с тобой, Таня? В чём дело?

       - Неужели ты, Андрюша, не догадываешься? Почему ты прямо не сказал мне, что я тебе уже надоела? Скажи честно, я буду знать и постараюсь не навязываться тебе в знакомые. А за нынешний вечер извини – я не навязываться пришла, а предупредить!

       Я остановился поражённый. Сгорая от стыда, я открылся ей в своих сомнениях и переживаниях и признался ей в том, что я просто приревновал её к тому незнакомому парню, с которым она разговаривала вчера на ярмарке возле каруселей.   

       - Андрюша, Андрюша, да как же тебе не стыдно? – улыбнувшись, упрекнула она меня. – Не узнав точно, так обижаться! Да ведь это мой двоюродный брат, мамин родной племянник из Мелиховской. Он женат. Они наши гости. Жена его тоже была там, танцевала со мной. Может, заметил – такая, в розовой кофточке и чёрной юбке?

      С чувством стыда   и раскаяния я сказал ей, что кроме неё, для меня нет никого, кого бы я замечал. Что никаких розовых кофточек и чёрных юбок я не видел, что смотрел только на неё, единственную, любимую, неповторимую. Я начал просить у неё прощения, говорил, как я мучился со вчерашнего дня.

      - А всё-таки, Андрюша, старое не забывается. Катечке-то своей первой начал играть, - шутливо упрекнула меня Татьяна.

      - Значит, мы тоже немножко ревнуем?

      - Ревную, Андрюша, ревную, милый! Я тебя к каждой девке ревную! Уж слишком я люблю тебя и никогда, ни за что, никому тебя не уступлю…

      В своём любовном экстазе мы и не заметили, как глухим переулком подошли к их улице. Через минуту мы были уже в её курене. Не зажигая огня, мы ещё посидели с нею с полчаса, а потом легли вместе на одну кровать. Недоразумению нашему был положен полный конец, и мир был восстановлен полностью. 

       Мы не заснули с ней до самого рассвета. Ни ей, ни мне спать от пережитых треволнений не хотелось, и  мы, лёжа на постели в обнимку, проговорили всю оставшуюся ночь. Ушёл я от Татьяны ещё до того, как станичные хозяйки стали доить коров, и благополучно добрался до дому, не встретив ни души. Даже разморённые предутренней дремотой, на меня не обратила внимания ни одна собака. Только Шмелёвский сторож, дед Сеток, увидев пересекающую площадь тень, забарабанил в свою колотушку. Чуть серел восток. От Варгунки тянуло свежестью.
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       С этого вечера свидания наши с Татьяной стали редкими. Наступила горячая пора полевых работ, и большинство ночей приходилось теперь проводить на работе. В нашем распоряжении были только субботние вечера да воскресенья. Ночёвки же прекратились совершенно. Теперь уже дома оставалась не Татьяна, а её мать. Татьяна, как и я, ночевала в степи или в лугу.

      Сенокос нашему десятку во втором уделе достался в этом году в урочище «Песчаный», около того самого места, где четыре года назад меня вытаскивала из грязи прежняя моя любовь – Поля. Из-за неоднородности и разного качества травы десятки всего участка были раздроблены на мелкие делянки в трёх разных местах. И от того, что участок был от станицы в шести верстах, и ещё от того, что перепадали небольшие дождики, на покосе однажды пришлось пробыть всю неделю. Поэтому, с каким нетерпением я ждал субботы    и с какой радостью встретился с Татьяной в этот субботний вечер и в воскресенье днём. А вечером неумолимый наш десятник дядя Алёша безжалостно погнал нас на покос: «Скорее, пока година!».

       Сенокосный наш десяток состоял из десяти паёв. У дяди Алёши три пая, у нас два, у цыганки Луши один и четыре пая были у двух посторонних станичников, приписанных в этот десяток для укомплектования.

       По укоренившейся традиции, между прочим, хорошей традиции, особенно с тех пор, как в наше сельское хозяйство стали внедрять травокоски, десятки комплектовались с учётом того, чтобы в каждом непременно была косилка, владелец которой был обязан по договорённости со всеми членами десятка косить всю делянку подряд, ничьи не выделяя паи. Кладка копен производилась тоже сообща всем десятком. А потом уже копны делились между членами десятка «коном» в соответствии с качеством сена и пропорционально паям. Каждый хозяин после дележа метил свои копна своей отличительной метой, чтобы не забыть своих копен и не спутать их с другими.

       На ближайшую субботу и воскресенье мне попадало отбывать при станичном правлении двухдневную сидёночную повинность, и я должен был явиться в правление в пятницу вечером. На субботу же предлагалось закончить с копнами и разделить их. Таким образом, при делёжке копен я присутствовать не мог, но с этим делом успешно справлялась и одна мать.

       Отбывание сидёночной повинности при правлении ни для кого из молодёжи не было обременительным. Это был отдых, разнообразие, смена впечатлений, встречи. Встречался с Татьяной в эти сидёночные дни и я. В воскресенье вечером, сдав «службу», я был опять с нею почти всю ночь. А утром, в понедельник, поехал таскать копны и кидать в стога. 

       В наших местах – я имею ввиду луг – при ровной, как стол, без единой кочки или складки поймы копны к месту кладки стогов на возах не подвозились, а подтаскивались волоком толстыми возовыми верёвками. Это намного ускоряло работу и почти исключало потери. По сухой стерне не терялось ни клочка сена.

      Как и в прошлые годы, троица наша, то есть дядя Алёша, мы и Луша метать стога и на этот раз должны были вместе, помогая друг другу. Специалистом по кладке стогов, особенно по окончательной их отделе – «вершению» - непревзойдённым мастером был дядя Алёша. Второй по старшинству из мужчин был я. Но я ещё никогда за это дело не брался. Как только мы приступили к работе, то есть начали таскать копны, я сразу заметил что-то неладное. Мы с матерью и Лушей подтягивали к нашему месту копны чистого пырея с нашими метками. У дяди же Лёши  получались копны второсортные, бурьянистые, но с его меткой. А согласно делёжке копны у всех должны быть пропорционально равны, как чистые, так и бурьянистые. 

       Дядя Алёша, что-то всё время бормоча, ходил около своей кучи и кого-то ругал. Без причины ударил быка, за что-то накричал на свою жену тётку Агафью, перевернул и далеко отбросил носком сапога ведро воды. Он явно был не в духе и нервничал.

       - Как вы делили? – спросил я у матери.

       - Да делили, вроде, правильно, а сейчас вижу, что что-то не так! Но ведь он же сам канался, сам делил, сам метил. Наши метились, как видишь, чаканом, а ихние – камышом. Луша метила свои ветками талы. Не понимаю!  

       И я только намерился подойти к дяде для выяснения, как он опередил меня. Подойдя быстро к нам, дядя размахнулся, и не успел я уклониться, как он изо всей силы ударил меня по щеке и уху, приговаривая:

       - Ах, ты, подлец скверномордый! (У меня ещё не сошло на щеке пятно от ожога порохом)… Безотцовщина, мать твою в дыхало! Это твои проделки, сукин сын?! Это ты попереметил?! Приезжал и попереметил?! – и опять замахнулся.

       Но мать опередила его. Она не сдержалась и ударила брата граблями так, что переломился грабельник. Дядя кинулся на мать, а я упал ему под ноги. Он не устоял и растянулся на стерне. И пока, страшно матерясь, поднимался, мать не переставая колотила его осколком грабельной рукоятки. В этот момент на меня налетели его сыновья – тринадцатилетний Николка и десятилетний Мишка. От ярости и незаслуженного оскорбления я пораскидал их, как мячики, и бросился на помощь матери. А она продолжала возиться с братом, не давая ему вырвать от себя поломанную ручку. Тётки Луша и Агафья бегали вокруг нас и плакали. Двухлетняя дочка дяди Алёши Варька и её семилетняя нянька Фроська ревели благим матом. 

        К нашей свалке бежали со всех сторон люди с вилами и граблями, но, узнав в чём дело, хватались за животы. Кое-как нас растащили. Дядя продолжал страшно ругаться. В порыве гнева он не стеснялся никого, даже детей. Николай с Мишкой около своих дрог обмывали свои раны. Я с оторванным рукавом и порванной в нескольких местах рубахе, с окровавленным от удара в ухо лицом, дрожа от ярости и несправедливого обвинения, завернул стоявших в ярме у копны совершенно равнодушных к нашей потасовке дорогих наших двурогих работников, зацепил у себя хорошую копну и, оттащив её в кучу дяди, хотел оттуда взять плохую. Но дядя с Николаем не дали и своими волами возвратили нам нашу копну в нашу кучу. Я повторил свой маневр опять. Они отпарировали тем же. И так несколько раз.

       Меня уже начал разбирать смех, и я не знаю, сколько бы  времени делилась эта вторая делёжка, не вмешайся в это дело мать и тётка Агафья. Обе они начали ругать дядю Алёшу, и пока он от них огрызался, я с Николкой и Мишкой – мы уже помирились – растащили копны по справедливости. Но самолюбие моё было задето, и я решил свой стог и стог тётки Луши сложить сам, с помощью матери и Луши, не кланяясь дяде Алёше.

       - Ведь мне уже восемнадцатый год! Ведь я уже сижу сидёнку, ухаживаю за девушками, жениться хочу, так неужели же я не смогу сложить какого-то стога?

       Итак, Черемховы начали метать свои стога – они распределили своё сено на два стога, - а мы – свои. На их стогу стояла тётка Агафья, а сено ей подвали дядя и Николай. На нашем стогу стояла мать, а сено подавали я и Луша. Сложили мы свой стог, сложили тётке Луше, а у Черемховых только начинали второй, так как дядя не столько работал, сколько чертыхался и читал мне мораль. Я молчал, не огрызался и работал не переставая. Пикировалась с ним со стога мать, называя старым дураком, извергом и другими, такого же рода, словами. 

       - Ты за него не заступайся, мать твою в лоб! – кричал дядя. – Это его дела! Он дюже у тебя грамотный! Окромя его больше никто не мог додуматься до этова!

       - Дурак старый! Нужны дитю твои дурацкие копны, нехай они тебе погниют!

      Окончив свои два стога и увязав их крест-накрест верёвками-перемётинами, чтобы ветер не сорвал со стогов ещё не уплотнённых верхушек, мы все трое подошли к ним и стали помогать. Никто не возражал. Дядя замолчал и только сопел. Когда работа приближалась к концу, мы с Николаем начали вить для него травяные верёвки.

      Для того, чтобы был понятен финал нашей трагикомедии, необходимо пояснить, что это за верёвки и как ими увязывали стога, так как именно эта верёвка продолжила и завершила перипетию сегодняшнего дня.

      Травяная верёвка вьётся по принципу обыкновенной пряжи кустарным способом. Но вместо кудели тут служат трава или влажное сено. Только в первом случае процесс скручивания происходит по вертикали, а во втором – по горизонтали, прямо по земле. За веретено служат обыкновенные грабли. Пряжу прядёт один прядильщик, а верёвку вьют двое. Один крутит грабли, а другой подаёт и регулирует сырьё. 

      Итак, мы приступили с Николаем вить верёвки. Их нужно было две. Закончив первую, мы стали с ним подавать её при помощи вил на веретене-граблях на стог, где её должна была принять тётка Агафья и спустить с другой стороны стога вниз, где эти грабли с намотанным концом верёвки должен был принять дядя. И тут свершилось неожиданное и непоправимое. При спуске верёвка оборвалась, грабли с её ошмётком  стремительно скользнули вниз и концом грабельника, по счастью тупым, угодили в глазницу больного глаза дяди, которым он страдал уже несколько лет. Дядя схватился за лицо и, взвыв не своим голосом, упал и стал кататься по стерне. Потом вскочил, схватил злополучные грабли и кинулся за Николкой. Подавал и регулировал траву-куделю Николай, следовательно, за прочность верёвки отвечал он. Зная по горькому опыту вспыльчивость отца, Николка бросился уходить. Перепугавшись, мы также все отскочили от стога в разные стороны и не знали, что делать. Видя, что Николки ему не догнать, дядя остановился и, страшно ругаясь, стал в неистовстве бить грабли о землю так, что они разлетелись от него мелкими осколками. 

      Тётка Луша, чудачка и попрошайка по наследственности, бросилась к дяде и стала просить не бить грабли, а лучше подарить ей на «вдовство». Дико взглянув на неё, дядя куском грабельника прошёлся по спине благим матом заоравшей вдовы. Тётка Агафья стояла на стогу, помертвевшая от страха. Дети около коша кричали, как резанные. И опять со всех сторон к нам сбегались люди.

      Доломав злополучные грабли до щепок, дядя выхватил из кармана спички (он не курил, но спички при себе имел всегда) и, ломая их дрожащими пальцами о коробку и на ходу зажигая, кинулся к стогу, крича срывающимся голосом:

      - Запалю-ю-ю!…Мать…мать…мать..! Вы все тут…!

      Зная, что в бешенстве он невменяем и ему ничего не стоит угрозу свою привести в исполнение, то есть поджечь сено, которое вспыхнет, как порох, и понимая, что помимо этого несчастья неизбежно и другое несчастье, что не только погорят стога кругом, но и тётка Агафья в ужасе перед огнём , конечно, бросится с довольно таки большой высоты и разобьётся насмерть, мы все и кое-кто из соседей бросились к дяде и стали его держать. Он вырывался и, никого не узнавая, в ярости хрипел:

       - Пустите-е-е!… Пустите-е-е! Мать…мать…!

       Мать сумела выхватить у него спички, а мы держали дядю до тех пор, пока он не стал успокаиваться. Потом, обессиленный от бешенства и страшной боли опустился на стернь и стал плакать, размазывая по лицу кровь. Немного погодя мы подняли его, отвели к кошу и уложили на подстилку. Он утих. Стог мы доканчивали без него. Сняли оттуда при помощи возовой верёвки тётку Агафью и стали собираться переезжать на другую делянку, ближе к Дону. Дядя уже отошёл. Сам обмыл рану, приложил к ней разжёванный лопух, завязал ушибленный глаз платком и как будто ни в чём ни бывало стал командовать переездом. А когда переехав, мы все сели под вербой перекусить перед работой, дядя посмотрел на меня и засмеялся:

       - Ну, как, Андрюшка, испужался? Ничего-о-о! Я, брат такой: ты виноват – разреши мне ругать тебя, я виноват – ругай меня!

       - Но поверьте же, дядя, не виноват я! Я не делал того, что вы мне приписываете! Спросите у дяди Егора (сидёночный десятник), отлучался я эти два дня сидёнки куда из правления? Да и вообще, зачем мне всё это нужно? Да я бы никогда в жизни не додумался до того, чтобы менять метки, да для этого ещё куда-то ездить их станицы в воскресенье.

      - Так-то оно так, вроде, и так, но…!

      В наш разговор вмещалась мать и за полдником опять произошла маленькая ссора. Их развела тётка Агафья.

      Несколько дней после этого дядя ходил с перевязанным глазом, я – с синяками, Николка и Мишка – с поцарапанными лицами. В горячке я не только орудовал кулаками, но и царапался. А тётка Луша охала и всё массажировала спину. Материальный ущерб от этой баталии был в виде двух поломанных грабель – наших и дядиных.

      Когда на свидании Татьяна обратила внимание на мои синяки и когда я ей рассказал о их происхождении, она хохотала до слёз и всё просила повторить рассказ. Я повторял, и она опять заливалась. Глядя на неё, смеялся и я.

       Виновник этой кутерьмы объявился года через три. Но об этом потом.  
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      Молотьба в полном разгаре. Народ перекочевал из луга в степь, на тока. Пустынная и таинственная до этого степь ожила, стала шумной, людной и не такой загадочной. Оседали в степи на время молотьбы крепко, по-домашнему. Строили прочные камышовые будки, завозили из станицы кур, чтобы не зря пропадали на загонах колоски. Многие забирали на тока коров, где для них было вдоволь корма, отлично росшего по стерне. Вечерами, после трудового дня, степь ещё долго никак не могла угомониться. Молодёжь и тут, на перекрёстках степных дорог, собирала свои шумные «улицы» с гармошками, песнями, танцами, провожанием ухажёрок и ночёвками с ними.

      Заехали из станицы в степь и мы с матерью. Погода стояла сухая и, пользуясь этим, мы спешили как можно скорее разделаться с молотьбой как с самой важной, ответственной сельской работой. Ведь речь шла о хлебе насущном.

       Наш семейный состав не позволял нам быть на току обоим с матерью всё время. Двор наш на весь день оставался без присмотра или под случайным, непостоянным надзором бабушки просвирни. У нас было две коровы, которых мы на ток, как многие другие, не брали, поэтому мать вынуждена была каждый день ездить с Митькой и маленькой сестрёнкой ночевать в станицу, а я на ночь оставался на току один. Это было значительным ущербом в нашем производстве, но никакого другого выхода из положения не было. Если для сенокосов люди сбивались в десятки, то молотьба хлебов производилась по традиции строго индивидуально, за очень редким исключением.

       Проводив мать, я кормил и поил волов, привязывал их на ночь к катку, накладывал им всяческого корма, не скупясь и на зерно, и поджидал своего неизменного компаньона Жорку. И мы с ним каждый вечер гуляли по степным «улицам». Он в это время что-то разладил со своей Джульеттой и был на правах одинокого бобыля.

        Поручив воле Божьей и совести ближних ток, ворох намолоченного зерна, кур, волов и весь инвентарь, я брал гармошку и затягивал страдания. Жорка начинал подговаривать, и мы покидали свои тока почти на всю ночь. Но у Жорки в этом деле было преимущество – ему не страшно было покидать ток, так как на нём всегда ночевала его мать с детьми, а двор смотрели дед с бабкой. И следует сказать, что за всё время молотьбы (я имею ввиду свой ток), у нас не пропал ни один арбуз, ни одна курица, вообще ничего, хотя по удаляющемуся звуку гармошки окружающие хорошо знали, что «хозяина» на току нет.

      Ежедневный наш маршрут был версты три в один конец, к Татьяниному току, в сторону станицы. Тихими степными вечерами, когда утихал небольшой дневной ветер и улегалась дорожная пыль, а на далёком горизонте, из-за подсолнухов и кукурузы, показывался громадный красный шар луны, гомофония наша была слышна далеко. Обрастая по пути шумливыми, поющими и хохочущими девчатами и ребятами, мы доходили до последнего перекрёстка дорог перед Татьяниным током и открывали «улицу». Через пару минут появлялась Татьяна в сопровождении своей четырнадцатилетней сестрёнки Ленки. А в станице в это время стояла мёртвая тишина. Там даже по утрам редко где кукарекали петухи.

      Натанцевавшись, молодёжь расходилась по токам группами, парами, редко в одиночку. Тактичный Жорка, изображая из себя влюблённого, с шутками и прибаутками брал под руку Ленку и уводил её от нас с Татьяной, Следом за ними шли к их току и мы.

      Посидев немного на копнах свежей душистой соломы, мы прощались и уходили восвояси. Ночевать оставаться было нельзя - на току ночевали родители Татьяны. Но всё же кое-когда отец и мать Татьяны уезжали по домашним делам на ночь в станицу. Оставались на току только она с Ленкой и невестка с ребёнком. И тогда мы оставались тут с Жоркой до самой зари. Позубоскалив с Ленкой, Жорка мирно засыпал под одной из копен, а мы с Татьяной – под другой. Невестки не стеснялись. А так как августовские ночи намного длиннее июльских, то мы успевали и наговориться и вволю поспать. Казалось бы, что между нами за наше почти четырёхмесячное знакомство было  уже переговорено всё. Но каждый раз при встрече мы как будто бы виделись впервые и не могли наговориться. Тема для разговоров находилась всегда, а минутные молчания нас уже не стесняли.

        Лёжа с Татьяной под чудно пахнущей копной соломы, мы предавались мечтаниям о тех манящих днях, когда уже не нужно будет ходить по «улицам», не нужно будет делать шестивёрстные променады, не нужно остерегаться «старых», не нужно будет валяться под копнами, после которых, как бы осторожно себя не оберегал, за ворот рубахи набивалась колючая труха. Ничего этого уже не будет нужно, так как мы тогда всегда и открыто будем вместе.

       Настроив вволю воздушных замков, мы засыпали, обнявшись. Но от предутренней прохлады и особенно от сознания того, что впереди предстоит трудовой день, я вскакивал первым и будил беспечно храпящего под копной Жорку. Он нехотя поднимался, и мы поспешали к своим токам. Я опять играл страдания, а он подговаривал. Предутренний резонанс спящей степи далеко разносил нашу симфонию, и кто нас слышал в этот утренний час из молодёжи, говорил:

       - Андрюшка идёт с ночлега от Таньки! 
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       В виноградниках поспевал богатый урожай. Его так же, как и хлеб, нужно было убрать вовремя, чтобы не захватили осенние дожди и гололёдица, как в двенадцатом году. И как только мы закончили молотьбу и съехали окончательно с тока, как я стал почти ежедневно бывать на базарах или в Новочеркасске, или в станице Багаевской. Я возил на базары виноград, а мать мне его подготавливала.

       Ежедневные поездки на рынки были очень утомительны не только для меня, но и для Игошки. Каждое утро выезжать из дома нужно было очень рано: если в Новочеркасск – то в час ночи, а если в Багаевскую – то в три, чтобы не опоздать к разгару базара. Но несмотря на это, я страстно любил это благодатное время. Любил за то, что всё время приходилось быть в поездках, а не так, как на пахоте, сенокосе или молотьбе не отходить от плуга, косилки и катка. В этой же работе была ежедневная смена впечатлений, лиц, перемена мест, знакомство с новыми людьми, торговый шум, соблазны и пороки рынка, грохот городских мостовых, мчащиеся из таинственного «откуда-то» в таинственное «куда-то» роскошные поезда со счастливыми, за лакированными стенками и шёлковыми занавесками, пассажирами, плывущие тоже «откуда-то» и «куда-то» белоснежные пароходы с не менее счастливыми путешественниками.

       Боже, придётся ли мне когда-нибудь прокатиться на этих сказочных повозках или лодках? Или мне всю жизнь суждено быть прикованным к этим колесницам времён царя Арсахаддона? – думал я, провожая с завистью поезда и пароходы. То, что я три года тому назад тоже совершил путешествие до Пятихаток на «этой сказочной повозке», уже почти забылось, наверное, из-за её некомфортабельности.

       Продав виноград и получив за него от покупателя полный расчёт, я ехал на место стоянки порожняка, задавал коню корм, а потом шёл в магазины по заказу матери – за городским белым хлебом, бубликами, мясом и что-либо подзакусить себе. Это из общей кассы. А на тот рубль, что давала мне мать в награду за каждую поездку, я что-нибудь покупал в подарок Татьяне. Разумеется, что тратил я не весь рубль, а почти половину его оставлял на «Алексея». Вечером этот подарок – конфеты, орехи или пару хороших яблок - я нёс с собою на свидание и вручал ей. Она сначала застенчиво отнекивалась, потом чуть слышно говорила «спасибо», и мы всё это тут же, за разговорами, уничтожали по-братски вдвоём.

       Как-то раз, ещё в прошлом, шестнадцатом году, продав виноград в городе и разделавшись с покупателями раньше всех, я ещё пока один стоял на «порожняке» и кормил Игошку. Вдруг ко мне подошёл весь выпачканный в краску, похожий на моляра, уже пожилой дядька. Я инстинктивно схватился за карман. Наклонившись ко мне, он поднёс к самому моему лицу на ладони перстень и заговорчески прошептал:

       - Давай синюху – хочется опохмелиться, а не на что! – и он воровски оглянулся.

       По всем признакам перстень был золотой. Изделия из золота я видел, но настоящую цену им не знал. Знал только, что стоят они не дёшево. Поэтому пять рублей мне показалось недорого. Я вертел перстень перед глазами. На внутренней стороне ободка отчётливо виднелась цифра «56». Вправленное в этот ободок малюсенькое стёклышко переливало на солнце всеми цветами радуги до рези в глазах.

       - Дядя, а если оно ворованное? – высказал я опасение, а у самого алчно заколотилось в груди.

       - Я тебе не навязываю! Не хочешь, не бери, найду другого, поумнее тебя, чугрея! Бери, не бойся! Хотя бы и ворованный, тебе-то что? Кто тебя в твоей станице будет проверять? Ведь это же не бык и не конь! Ну, что думаешь? Ведь отдаю почти даром! Говорю – похмелиться надо, хоть караул ори, а не на что!

      Я  вытащил из кармана пять рублей и, воровато оглянувшись, отдал их дядьке, а перстень скорей завернул в клочок газеты и спрятал на дно самой нижней корзины. На пути в станицу я достал перстень и стал тщательно изучать покупку. Перстень был не массивный, но золотой. Это можно было чувствовать даже по весу. Он с трудом налезал мне на безымянный палец.

       О своей покупке я матери не сказал. Стоимость кольца я возместил из своего заработка, а его спрятал в свой шкаф между книг. Я часто потом вынимал его из потайного места и любовался им.

       Теперь я решил подарить эту красивую штучку Татьяне. Однажды, идя к ней на свидание, я захватил с собой подарок, но за весь вечер никак не мог решиться отдать ей.  Наконец, уже при прощании, держа её руку в своей, я достал перстень из кармана и надел  его на средний палец её правой руки. Потом поднёс руку к губам и поцеловал.

       - Носи на здоровье, Таня!

       Она запротестовала:

       - Ну, к чему это, Андрюша?

       - На добрую и долгую память!

       Не желая хвастаться подарком, я не сказал, что он золотой, а в темноте видно не было. Она поблагодарила, и мы расстались. 

       На другой день Татьяна протянула мне мой подарок и спросила:

       - Где ты его взял, Андрюша?

     - А что?

     - Да ведь перстень-то золотой, да ишшо с каким-то хорошим камнем. Ты, наверное, ошибся, возьми его обратно!

     - Я знаю, что он золотой, поэтому и подарил его тебе.

     - Ну, это ты, Андрюша, уже слишком! Я могу и возгордиться! Но только скажи, где ты его взял? Не скажешь, возьми обратно, я носить его не буду.

      Я рассказал, как я его купил в прошлом году. Она встревожилась:

      - Может, он ворованный?

      - Может быть. Но только дядька не был похож на вора. Скорее всего, просто любитель выпить, а не за что. Ну, он, возможно, и спёр его у жинки. А наше-то какое дело? Ведь я-то его не украл. Я заплатил за него честные деньги. Так что носи и не смущайся! 
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       Однажды, продав виноград на Багаевском рынке, я возвращался домой. Дорога шла по лугу меж сенных угодий с побуревшими, обсевшими стогами сена, с отдыхающими на них галками, мимо зарослей камыша, куги и чакана на обмелевших музгах, где ребятишки сапетками ловили окуней, щущат и карасей. Предоставив Игошке полную самостоятельность, зная, что он все дороги, особенно до дому, знал не хуже своего хозяина, я намотал вожжи на руку и прилёг на лантух вверх лицом.

       Высоко вверху плыли белые облака и кружили коршуны. Убаюканный мирным покачиванием дрог, я задремал. Разбудило меня ощущение какого-то неестественного покоя. Привыкший к ежедневным тряскам по ухабам наших просёлочных дорог, я чувствовал сейчас необычную, умиротворяющую неподвижность и тишину. Тихий и прохладный ветерок погожего сентябрьского дня приятно резвился над дорогами и чуть шумел в камышах. Я вскочил и увидел рядом с дрогами старушку-нищую с котомкой за плечами. В левой руке она держала посох, а правой крестилась.

        - Подай, Христа ради, копеечку страннице Божьей!

        Ещё не поняв спросонья, в чём дело, я обернулся к корзинам, стоявших одна на одной в задке дрог, достал оттуда буханку белого багаевского хлеба, отломил от неё, за неимением ножа, большую краюху и подал страннице.       

       Я уже взмахнул кнутом на не в меру доверчивого мерина, остановившегося перед нищенкой, но старуха остановила меня.

       - Погоди, родной, погоди! Я вижу, что ты хороший человек, хотя и не очень жалуешь нашу братию. Но Бог с тобой. Я вижу на лице твоём печать Божию…

       Я догадался, что это за печать. Это всё тот же ещё как следует не сошедший  и еле заметный шрам от ожога.

       - Я не цыганка, но милостию Божьей мне Господом Богом дан дар прорицания. Я вижу твою грядущую судьбу, но мне нужно проверить это по линиям жизни. Дай, молодец, свою правую руку и не бойся!

       Повинуясь какому-то безотчётному велению, я протянул ей руку. Она взяла её, перевернула вверх ладонью и что-то бормоча, стала рассматривать. Нас объехали нагнавшие нас две подводы. Сидевшие на них незнакомые мне люди поворачивали в нашу сторону головы и удивлённо на нас смотрели.

       - Великое счастье у тебя на душе, молодец! Великое! – говорила между тем странница. – С этим счастьем ты встаёшь, когда начинается день Божий. Носишь это счастье в сердце своём весь день и с этим счастьем отходишь ко сну… Но дальше…дальше счастье это от тебя отходит. Вроде, как счастья ты этого лишишься. Вот смотри – вот эту линию, линию счастья, пересекает линия какой-то беды, какого-то горя…

       Я смотрел на свою ладонь и ничего не видел. А старуха продолжала бормотать:

       - Вот эта линия, линия глубокой скорби отходит от главной линии, линии отца и матери. Значит, это горе твоё будет от них. Этой неведомой для них бедой они хотят тебе только хорошего. Вот смотри, как эта линия пересекается…

       Я смотрел и опять ничего не видел. А старуха ещё долго бормотала какие-то абракадабры на своём хиромантском языке. Говорила о слезах, о казённом доме, о дальних дорогах, о доброй подруге жизни, опять о каких-то испытаниях и закончила мирным и счастливым концом. Потом она перекрестила меня. Я достал из сапетки вязанку бубликов и отдал ей всю.

       Из слов гадалки я сделал вывод: я лишусь Татьяны по вине своих родителей. Потом уйду в «казённый дом», то есть служить военную службу. Ну, это и так общеизвестно. Потом у меня будет «добрая подруга, по-видимому, не Татьяна, а кто-то другая. А потом опять какие-то испытания. Одним словом, бабка говорила всё то, что говорят гадалки всего мира своим доверчивым клиентам.

       - Как это так, отец и мать не позволят мне жениться на Татьяне? – возмущался я. – Не может этого быть! Да ведь мать за неё горой! Да и отец, которого мы поджидаем со дня на день – ходят такие слухи – когда узнает, чьих родителей она дочь, разве он будет против? Конечно, бабка наговорила ерунды! Ведь родители Татьяны – люди хорошие, уважаемые в станице. А наш род тоже не из абы каких! Как никак, а я – прапраправнук самого наказного атамана войска Донского!

       Но несмотря на такого важного моего предка, несмотря на то, что я ни капельки не верил гаданию бабки и трафаретному, шаблонному её предсказанию, всё же неприятное чувство о возможности потери Татьяны не покидало меня всю дорогу.  Если действительно, слова старухи о потере Татьяны по вине или без вины моих родителей сбудутся, то это будет вообще и концом моей жизни. Без неё я жить не могу. Какая тогда будет цель в жизни?

       Мне хотелось плакать. Мне было жаль и её, и самого себя. Я любил Татьяну безумно, и с её потерей для меня померкнет свет, остановится движение миров, перестанет вертеться земля и наступит хаос и небытие!

      - И откуда ты взялась, проклятая Кассандра? За что я отвалил тебе краюху хлеба и целую вязанку бубликов? – злился я на странницу, которая своей магией вторглась в моё святое святых и произвела сумятицу в моей душе. 
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       Дома, к величайшей моей радости, я увидел отца. Хотя мы и поджидали его со дня на день, так как ходили упорные слухи о увольнении из действующей армии старших возрастов, всё же его приход был как-то неожидан, тем более, что войне не было видно ни конца, ни края.

       У нас сидели пришедшие встречать служивого Мирон Ефимович, Пётр Михайлович, дядя Гриша, дяди Лука и Алексей Павловичи и дядя Семён Ермаков. На столе в чайнике стояло молодое, едва-едва перебродившее вино, которое мать готовила «на всякий случай». Поздоровавшись со мной и поплакав немного, вызвав слёзы и у гостей, отец принялся за прерванный моим приездом разговор.

       Их сотня в полном составе пришла на Дон организованным порядком и должна была, не расформировываясь, расквартироваться в шахтёрских посёлках в полном боевом порядке – так у них ходили слухи на фронте. Но казаков распустили всех по домам, взяв подписку сохранить до особого распоряжения коней, обмундирование, снаряжение и вооружение – шашки и пики. Винтовки у них отобрали.

       Потом отец рассказывал о положении на фронте, о новом Главнокомандующем Корнилове. Как он нарочно сдал Ригу немцам, как ввёл на фронте смертную казнь, отменённую Февральской революцией. Как Временное правительство хотело отстранить его от поста Верховного Главнокомандующего, но он этому распоряжению не подчинился и особым письмом к казакам всех казачьих войск призывал казаков поддержать его на этом посту во имя спасения России. Отец прочитал это письмо гостям и отдал мне.

      - На, возьми на память – ты любишь историю!

      Это было воззвание Корнилова от 28 августа ко всем одиннадцати казачьим войскам – Донскому, Кубанскому, Терскому, Астраханскому, Уральскому, Оренбургскому, Семиреченскому, Сибирскому, Забайкальскому, Амурскому и Уссурийскому о поддержке его против Временного правительства, которое он обвинял в измене Родине.

       Отец начал рассказывать дальше, а я, подзакусив и управив теперь уже двух коней – Игошку и фронтовика Ваську, которого я не видел три года и которого, увидев сегодня в конюшне, расцеловал в ноздри и глаза, пошёл на «улицу» к Татьяне. Все эти политические новости интересовали меня постольку, поскольку о них говорили. Я никогда не задумывался и никогда не предполагал, что на свете существуют какие-то партии, несогласные между собой и борющиеся друг с другом за власть. Что острая эта политическая борьба за обладание властью после свержения монархии выльется в недалёком будущем в величайшую национальную катастрофу – гражданскую войну с убийством братом брата. До семнадцатого года о существовании этих партий я не имел ни малейшего представления, пока впервые не услышал о них сначала весною от отца, а потом на станичном митинге летом. Я думал раньше, что в России есть только царь и народ.

       Я рассказал Татьяне о своей радости, то есть о приходе отца. Рассказал ей и о происшествии на дороге. Но, говоря ей о ворожбе бабки-странницы, я ни слова не сказал ей о том, что по предсказанию ворожеи причиной нашей разлуки будут мои родители. 

       - Странное дело, Андрюша, я тебе тоже признаюсь. Как-то я, Груня, Маруся и Дуня ходили гадать к бабке Ковалихе в Заплавскую. И ты знаешь, что она мне нагадала? «Кавалеру твоему, - говорит, - не быть твоим суженым, а тебе не быть его суженой». Я стала добиваться, отчего и почему. Но она только сдвинула плечами и опять кинула карты. Вышло то же самое. Это было ишшо до Казанской, но я боялась тебе об этом говорить.

       Решив вдвоём, что обе бабки врут, что никаких помех будущему «вместе» не предвидется ни с одной, ни с другой стороны, мы перевели разговор на другое. Но незаметно и против воли мы возвращались к этой теме несколько раз. Ушёл я домой расстроенный.

        - В чём же дело? – думал я. – Простое совпадение или сговорились проклятые ведьмы? Ерунда! 

Простая случайность!
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        С приходом отца в хозяйственной нашей жизни почти ничего не изменилось. Со всеми  полевыми работами мы управились ещё с матерью и даже посеяли полторы десятины жита. Оставались только виноградники. На предложение отца заменить меня на несколько поездок с виноградом, чтобы я отдохнул, я ответил отказом.

      - Что вы, папа! - Я называл отца до фронта «папаша», а теперь – «папа» - Какая же это работа? Я вовсе не устал. Отдыхайте вы.

       С одной стороны, мне просто было неудобно впрягать в первые же дни в посильную для меня работу отца-фронтовика, перенёсшего за три года столько лишений. С другой же, помимо жалости к отцу и уважения к его фронтовым невзгодам, мне просто не хотелось бросать такое «выгодное» дело, как рубль от каждой поездки. Отец согласился отдохнуть недельки две, и он отдыхал. Каждый день или он был у кого из своей многочисленной родни, или кто из них, а то и все, у нас. Как я уже сказал, ожидая домой отца, мать надавила ещё из не совсем созревшего винограда вёдер восемь вина. К его приходу оно только перебродило и было ещё мутным. Но отец с гостями с наслаждением смаковали это сусло. А особенно отец. Ведь он был лишён этого удовольствия целых три года. 

      А я продолжал базаровать, не отдыхая ни одного дня, тем более, что не за горами было пятое октября – наш станичный храмовый праздник - «Алексей». К этому дню все бессергеневцы старались покончить с виноградниками, чтобы на время трёхдневного, а то и недельного празднования они «не держали за руки».

      В этом году он приходился на четверг. Значит, празднование будет не менее четырёх-пяти дней. Отец это учёл и, покончив досрочно с отдыхом, включился в сбытовую работу. И мы начали возить виноград в город уже двумя подводами – конной и воловьей, так как подоспели до нужной кондиции винные сорта винограда и излишки его нужно было как можно скорее сбыть. При каждой такой поездке отец теперь давал мне два, а иногда и три рубля. Так что к «Алексею» я был настоящим станичным Крезом. 

       И вот настало пятое октября – день наплыва из соседних станиц и хуторов многочисленных гостей. Настал день бесшабашного веселья, беспробудного пьянства от мала до велика. День исцарапанных физиономий, порванной в драках праздничной одежды. День маленьких и больших ревностей, маленьких и больших семейных ссор и примирений. День новых знакомств и для многих молодых людей последний день золотой свободы, так как именно в этот день во многих семьях, где были эти молодые люди, за обильными праздничными столами в присутствии приезжей родни решались судьбы вчерашней вольности.  

       Мать моя в этом году никаких намёков насчёт «хватит бить баклуши – мне  нужна помощница» не делала. Молчал и я, надеясь на её когда-то высказывание:

       - Что ж, люди хорошие и девка ничего! Дай Бог! Рановато, правда, ишшо! Отца бы дождаться с фронта!

       И вот теперь дождалась отца, а молчит. Что у неё было на уме, я никак не мог догадаться и оставил надежду до «Алексея». «Алексей» в этом году совпал с моей сидёнкой, на которую я заступил с вечера, под праздник. Дел под праздник в правлении никаких не было, и наш десятник, уважив нашу просьбу, отпустил нас почти всех на предпраздничную особую «улицу» с множеством гостей, предупредив не загуливаться и быть в правлении к двенадцати ночи.

       Я, как «служивый», был без гармошки и с непривычки мне чего-то недоставало. «Улица» была чуть ли не втрое больше обычной за счёт гостей. Было много гармошек. Несмотря на массу народа и на тёмную ночь, я чутьём разыскал Татьяну в толпе, в окружении неизменных своих подруг, и очень пожалел, что мне  нельзя «по служебному положению» иметь свою гармошку. Татьяна с подругами уже кружилась под чью-то чужую. 

       В антрактах я заметил, что около Татьяны увивается какой-то «чужак». Подвинувшись ближе, я начал всматриваться, полагая, что это опять всё тот же двоюродный из Мелиховской, к которому я так несправедливо приревновал ее на «Казанской». Но это был не он. Незнакомец отзывал Татьяну от круга несколько раз и подолгу стоял с нею, о чём-то разговаривая. А я бешено ревновал и переживал. Подойти к ним и положить конец их разговору мне не позволяла моя гордость.

       - А, может быть, это она сама ему навязывается! – с болью в душе думал я. И что-то вроде какого-то предчувствия, что я вижу Татьяну последние дни, овладело мною и не покидало весь вечер.

       Оставшись после «улицы» с нею наедине, я не мог первым заговорить о подозрительном незнакомце. Но Татьяна начала сама:

       - Ты ничего, Андрюша, не заметил?

       Я сразу её не понял и, вспомнив про низовцев и про свои летние приключения, посмотрел по сторонам. Татьяна рассмеялась.

       - Да не то! Я говорю про «улицу». На ней ты ничего не заметил? Я говорю за себя! Ведь за меня сватаются!

       - Что?! Что ты сказала?! Как это «сватаются»? – вздрогнул я и сразу же вспомнил бабку-гадалку и её предсказание. – Кто сватается? Уж не тот ли хлюст, что несколько раз отзывал тебя и разводил с тобою антимонию. Это-то я заметил, но мне показалось, что это опять твой мелиховец.

       - Нет, это не мелиховец, а «жених». И я его совсем не знаю. Какой-то чудак с хутора Кудинова. Пристал и пристал и сразу же с места в карьер: «Разрешите, - говорит, - с вами познакомиться и прислать сватов». «Да вы что, - говорю, - в своём уме? Я вас первый раз вижу, а вы уже сразу сватов присылать собрались. Не разрешаю! У меня, - говорю, - есть жених тут!» «А вы, - говорит, - ему откажите и выходите за меня!» Ей-богу, какой-то ненормальный или пьяный, так, вроде, незаметно.

       - Ну, и чем же это сватовство у вас закончилось?

       - Да чем же, Андрюша, оно могло кончиться? Я ему ответила отказом, а он всё своё: «Мне, - говорит, - советуют только вас, и всё равно я завтра пришлю к вашим родителям сватов». «Напрасно, - говорю, будете стараться! Я не хочу замуж на хутора!» Ну, словом, я ему отказала.

      - Интересно! Почему же это он пристал именно к тебе? Значит, кто-то посоветовал?

      - Не знаю, Андрюша! Я вижу его в первый раз!

      - А ты не спросила его, у кого он в гостях?

      - У Васьки Белика!

      Васька Белик был на год старше меня, жил неподалёку, и я знал его так же хорошо, как и всех своих друзей, только что не дружил с ним.

      Мне стало не по себе, и я надолго замолчал. Моё грустное настроение и молчание передалось и Татьяне. Она взяла мою руку в свою и прижалась к моему плечу.

      - Не думай ничего, миленький! Этого дела никогда ни с кем не будет, лишь бы ты любил меня! А я – навеки твоя! – и Татьяна заплакала. Я прижал её к себе, стал целовать и успокаивать.

      По предпраздничной станице стоял несмолкаемый предпраздничный шум. Я решил просидеть с Татьяной на лавочке у их калитки больше обычного. Я боялся уходить от неё. Боялся, что моё место сейчас же займёт этот «жених», так как полупьяные группы ребят, и своих и приезжих, бродили по улицам станицы с гармошками и без, с песнями и смехом. Некоторые подходили к нам, угадывали и, произнося неопределённое «а-а-а», отходили. Но среди них ни Васьки Белика, ни «жениха» не было. Но они могли подойти после. Я определённо ревновал Татьяну к своему неожиданному сопернику и оставался с нею до тех пор, пока шум, крики и гармошки не стали постепенно удаляться и затихать. Было около двух часов ночи. И я нарушил данное десятнику слово на два часа.
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       Утром, в самый день «Алексея», десятник отпускал нас по очереди по домам на завтрак. Дома я увидел полон двор приезжих гостей. Некоторые не видели меня больше двух лет. Их восклицаниям и удивлениям, наподобие московской  родни Татьяны Лариной – «как наши годы-то летят!», - не было конца. Они поворачивали меня в разные стороны, ахали с моего гвардейского роста и предлагали невест.         

      Позавтракав, я оделся во всё, что у меня было лучшего, и пошёл в правление. На станичной площади у правления уже шумела праздничная толпа. Преобладало пока самое младшее поколение с пятаками в кармане. Это, конечно, переносно. В обращении тогда были как мелкая разменная монета николаевские почтовые марки. Гармошек, шарманок и карусельных органов слышно ещё не было – шла обедня.

       Собрав нас всех и приказав больше без спроса никуда из правления не отлучаться, десятник пригласил к нам из атаманского кабинета строевого помощника атамана, нашего бывшего школьного инструктора по гимнастике Стефана Анисимовича Минаева. Сам атаман был в церкви. Стефан Анисимович осмотрел нас и приказал десятнику раздать нам шашки.

       - Нынче вы будете смотреть за порядком на площади, - инструктировал он нас, - самое главное – не допускайте драк. Уговаривайте и разводите по домам, а особенно неспокойных – в клоповник, до вытрезвления. Да смотрите, сами не налопайтесь и не учините того, что вы должны пресекать сами.

       Обедня кончилась, и скоро площадь стала заполняться молодёжью с гармошками. Расхаживая по толпе с независимым и гордым видом, вооружённые шашками, так не шедшим к нашим гражданским пиджакам,  мы «блюли порядок». Кое-кого, действительно, приходилось утихомиривать, даже превышая данную нам власть, некоторых – водворять в клоповник. Многих окровавленных и яростно матерящихся, с порванными рубашками и пиджаками, сдавать охающим и плачущим матерям или жёнам.

       Улучив момент, я несколько раз покатал на каруселях Татьяну в четырёхместной каретке, в которую были впряжены две деревянные лошадки. Второй парой были Алексей с Груней. После каруселей я угощал Татьяну сладостями и лимонадом. Потом подвёл её к кругу танцующих и «сдал» подругам. Играл Дмитрий Пименов, по прозвищу Панарин. Он уже побывал на фронте и сейчас находился в отпуске по случаю ранения. На гармошке он играл сызмала. Я подошёл к нему сзади, тронул за плечо и попросил его сыграть в следующую очередь Татьяне, сославшись на то, что я на службе и играть самому мне нельзя.    

      Когда Татьяна с подругами начала танцевать, в толпе я вдруг увидел Ваську Белика, а рядом с ним – моего вчерашнего соперника. От озлобления кровь бросилась мне в лицо, и я, совершенно не сознавая, не отдавая себе отчёта, что нахожусь всё же на службе, что могу стать посмешищем сотен девчат и парней, не только своих, но и гостей и той же Татьяны, пробрался к ничего не ожидавшему Ваське и, взяв его за грудь так, что затрещал воротник рубашки, крикнул:

      - Так ты что – сводничать?

      Васька не стал защищаться, хотя и был немного выпивши. Он стал уговаривать меня отстать. Я не сдавался и было замахнулся на него, но он перехватил мою руку.

      - Да ты что, Андрей?! Не с ума ли сошёл? Отстань!

      Танцы прекратились. Алчущая зрелищ и эксцессов толпа, покинув гармонистов, окружила нас. Перестав играть, Дмитрий продвинулся ко мне и в упор смотрел то на меня, то на Ваську. А я, не выпуская из своего кулака Васькиной рубахи, злобно, вполголоса шипел:

      - Сводник проклятый, я из тебя душу выну!

      - Да ты что, в самом деле, Андрей? Отстань по-хорошему, прошу тебя!

      Я не сдавался, и мы стояли с ним в толпе, как взъерошенные петухи. Кудиновский гость испарился. Кто-то стал тянуть меня сзади за пиджак. Я оглянулся. Это была Анка. Сзади неё стояли Лиза, Катерина и Поля. Это придало мне ещё больше петушиной заносчивости. Отстранив от себя Анку, я не переставал душить Ваську. А он, схватив меня за руки, пытался оттолкнуть от себя. Я не отпускал. В толпе начали науськивать. Все думали, что мы пьяны и жаждали драки.

       Всё это длилось считанные секунды. Какие были у меня намерения, я не отдавал себе отчёта и не знаю, чем бы всё это закончилось, если бы развязка не наступила со стороны, с которой мы с Васькой меньше всего ожидали. 

       Думая, что Васька за что-то на меня покушается, Дмитрий быстро перебросил гармошку на левое плечо и ладонью правой руки толкнул Ваську в грудь. От неожиданности Васька не устоял на ногах и, теряя равновесие, стал падать. Не желая упасть вместе с ним, я отпустил его рубашку и резко выпрямился. Противник упал, и в руках у него очутился весь левый борт моего нового суконного пиджака, за который, падая, Васька инстинктивно ухватился. Борт был оторван по самый нижний рубец.

       Раздался громкий хохот, взрыв хлопков в ладоши. Сконфуженный, я сразу сообразил, что стал посмешищем всего праздника. Татьяны нигде не было видно. Она потом рассказывала, как она сильно переживала за меня и от стыда за мой поступок спряталась в толпу.

       Выхватив у Васьки злополучный борт и снимая на ходу жалкие остатки нового пиджака, я позорно ретировался в правление, трусливо подбирая в уме основания для оправдания перед отцом и матерью порчи пиджака и учинённой драки. Я был уверен, что Анка уже у нас и делает тётке с дядькой подробный доклад о происшествии на ярмарке.

       Уже уведомлённый о драке, десятник пожурил меня за то, что я ввязался в неё «при исполнении служебных обязанностей», и с сожалением осматривал мою безнадёжно исковерканную праздничную обнову.

       А знаешь что, Андрей? Ты особенно не журись. Пиджак можно так подлечить, что никто и не узнает. Нужен только опытный портной. А ведь у тебя, кажется, все три дяди и сосед портные. Так что отнеси свой пиджак кому-нибудь из них, и они его тебе так залатают, что будет лучше нового. И десятник рассказал мне свою давнюю историю, наподобие моей. 

      - Так только тогда узнали, что жакет порван, когда дед стал делать из него опудило (чучело). Так что давай шашку и валяй лучше всего до соседа!

       Сдав шашку и взяв пиджак под мышку, я низом прибежал до Морозовых. У них было много гостей, из куреня слышались песни и пьяный гомон. Я вошёл в коридор и попросил кого-то из гостей позвать хозяина. Вышел пьяненький и, как всегда, добренький Мирон Ефимович. Рассмотрев мою пиджачную травму, он успокоил меня, пообещав залечить эту травму к утру.

       - Всё будет сделано, сынок, так, что и в подзорную трубу не заметишь. Так ты что, из-за моей племянницы поцапался? Молодец, зятёк, молодец!

       Оставив пиджак у дяди Мирона и не заходя домой, я побежал обратно в правление.
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       Через некоторое время я в одной верхней рубашке и   при шашке, больше подходившей к ней, чем к пиджаку, вышел опять на бурлившую ярмарку и стал разыскивать Татьяну. День был хотя и осенний, но тихий и солнечный. Такой, когда и в пиджаке не жарко, и в рубашке не холодно. Разыскав Татьяну, я опять катал её на каруселях и угощал лакомствами. Она от души потешалась с недавнего моего петушиного задора и озабоченно сокрушалась, как же я буду отчитываться перед отцом с матерью за порванный пиджак, ведь если даже дядя и починит его незаметно для глаза, а слух до них всё равно дойдёт?

       - Ничего, Таня, как-нибудь отбрешусь!

       - Как я, Андрюша, боялась за тебя и как мне было стыдно! Ведь я только потом догадалась, из-за чего ты полез к этому Ваське. Милый мой, не переживай, ничего у них из этого дела не получится!

      Потом мы были с Татьяной в цирке, но он ей не понравился. Она боялась и за акробата, который на ни кем не поддерживаемой лестнице, под самым куполом, жонглировал шарами и играл на мандолине, а потом летел вместе с лестницей вниз и, оторвавшись от неё на полпути и перекувыркнувшись на лету, живой и невредимый раскланивался перед беснующейся публикой. Когда же другой заглатывал в горло шпагу, с Татьяной чуть не сделалось дурно. Немного потешалась она только с выходок «рыжего». 

        Выйдя из цирка, мы стали опять бродить по площади среди толпы. Заплатив странствующему «авгуру» десятикопеечную марку, я попросил его вытащить «счастье» для моей подруги. Он что-то сказал своему помощнику-попугаю. Тот слетел с насеста, клюнул свёрток с билетиками, вытащил один и тут же бросил, а сам уселся обратно на своё место и равнодушно стал обираться и чиститься. Билетик предвещал какие-то незначительные испытания, а потом исполнение всех желаний.  

       Вытащил попугай билетик и для меня. Бумажка гласила почти то же самое, но только в другом варианте.

       Побродив по ярмарке и проиграв в разные заманчивые игры почти весь свой капитал, я попрощался с Татьяной до вечера и, отпросившись у десятника, пошёл домой обедать.

       Дома настоящее «мамаево побоище». Мужская часть гостей, мертвецки пьяная, валялась на крыльце и под сараем. Выпивший здорово отец возился у лошадей и пожурил меня за то, что я не смог придти немного раньше:

       - Я уже всё сделал – иди, ешь!

       Вторая, трезвая часть гостей – женская, пили в курене праздничный кофе и встретили меня сожалеющими восклицаниями, что в такой день мне приходится служить. И, конечно же, все они уже знали про моё приключение и удивлялись, как это я, такой тихий, такой скромный, и вдруг среди белого дня, на виду у сотен людей затеял драку – поступок, присущий только отпетым хулиганам. Да ещё вдобавок испортил совершенно новый пиджак.

       Опасения мои оправдались. Ну, конечно, Анка не утерпела. Она не могла не воспользоваться случаем не подложить мне свинью после той потасовки с нею. А ведь мы с нею помирились.

       - Где пиджак? – строго спросила мать, видя, что я в одной рубахе. – Наверное, распанахал так, что и показать боишься? 

       - Ничего не распанахал – завтра посмотрите и ничего не заметите. А этой ябеде я задам!

       - Можно подумать, что без «этой ябеды» мы бы не узнали! Вся станица теперь треплет языками! Как тебе не стыдно? Вот ишшо отец примется за тебя! Садись хоть потрескай! Ведь это же беда – целый Божий день не жрамши!

       - Брось, сестрица, не ругайся ради такого дня! – вступилась за меня одна из заплавских гостий. – С кем не случается? А мы тебя, Андрюша, уже женим тут. Весь день невест подбираем!

       - А их, тётечка, нечего подбирать – она у меня уже есть готовая, - немного грубовато ответил я.

       - Ну, знаешь, Андрюша, есть ни есть, а мы подбираем! У тебя, может, есть так себе, а мы тебе подбираем знаешь какую? Во-оо!

       Меня покоробило и стало обидно за Татьяну. Значит, это ещё не всё, что мы с Татьяной дружим уже пять месяцев и любим друг друга. Значит, есть ещё какие-то посторонние силы, которые хотят вмешаться в нашу с Татьяной жизнь и помешать нашему счастью!

       - А почему вы думаете, что моя не «во»?

       - Да кто ж тебе её выбирал? Сам? А сам ты можешь ой как ошибиться! Да разве мало было случаев, когда вот так любились по году-два, а потом женились без согласия родителей и совета родных, ну и жили потом, как кошка с собакой. Да сколько хотишь! А мы тебе выбрали невесту богатую да красивую. И знаешь, каких родов?

       Тётка назвала известную в Заплавской станице богатством фамилию.

       - А уж и девка-то, девка! Такая умница, такая слухмённая! Хозяйка, работящая! И такая смирённая да богобоязненная! Нет того праздника, чтобы её не было в церкви. А уж такая образованная – не пропустит ни старого, ни малого, со всеми здоровкается, всем кланяется! А какая чистотка! 

       Агитация делает своё дело. Я явно заинтригован такой универсальной девкой, хотя совершенно её не знаю. Татьянин образ на мгновенье тускнеет перед этой идеальной кандидаткой в невесты. Но только на мгновенье. Ведь все эти качества есть и у Татьяны. Я не знаю точно, как у неё там насчет церкви и поклонов «старым и малым», но что она девка работящая, так об этом и говорить даже нечего. Да и вообще, разве найдётся в станице хотя бы одна девушка, которая бы не работала, не знала, что такое хоть и несложный, но многообразный и тяжёлый труд простой казачки? Конечно же, нет! И Татьяну я знаю именно как девушку скромную, трудолюбивую, хозяйственную, чистоплотную, ну и, конечно, «слухмённую».

       - Нехай ишшо годок посвободничает, - вмешалась мать, - куда ему спешить? У меня здоровье ишшо слава Богу, а невест хватит! Не одна, так другая!

       Я опешил. Вот это да! Значит, мать с отцом, оказывается, ни о чём и не думают. Подавленный, но не смея заикнуться о своих планах, закусив на скорую руку – даже аппетит пропал, - я переоделся в рабочие брюки и пошёл к лошадям. Но там уже делать было нечего – управился отец. На душе у меня было очень тяжело.

       Отец не «принялся» за меня, как пообещала мать, а только чуть пожурил:

       - Удостоил (испортил) жакет? Ну, в том и ходить будешь!

- Ничего с ним не случилось! Это вам набрехали! Дядя Мирон его починит, и завтра вы сами убедитесь, что ничего страшного нет!  
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       Вечером я опять был на «улице» и опять без гармошки, так как служба моя ещё не кончилась. Но Петро и Максим вручили мне гармошку Дмитрия. Сам Дмитрий был пьян. Я играл долго и упоительно. Во всём своём великолепии, простая и такая близкая, Татьяна была с подругами тут же. 

       «Улица» гремела. Посторонних ребят было очень много, но никто Татьяну за весь вечер ни разу не отозвал от круга. Здесь ли был её вчерашний жених или нет, я в темноте во всей этой громадной толпе разглядеть не мог.

       После «улицы» мы пошли с Татьяной к её двору. В курене у них ярко горела «молния».

       - Посиди-ка один, а я пойду узнаю, что это у нас за парад такой. Не иначе, как сваты.

       Минуты через две она вернулась.

       - Я так и знала – сваты! – рассмеялась Татьяна.

       - Неужели? А кто же?

       - Да всё те же – Кудиновские! Две родные его тётки.

       - Ну, и что же теперь? Тебя спрашивали? Или, быть может, ты уже дала согласие? – забросал я Татьяну вопросами, с замиранием ожидая страшный ответ.

       - Никто ничего у меня не спрашивал, и я их первый раз вижу! Ни в какой Кудинов я не хочу, нехай там будет хоть царь! – и она заплакала.   

       - А он там?

       - Нет! Но перед «улицей» он был около нашего двора, вызывал меня и уговаривал.

       - И что же он тебе напевал?

       - Да всё то же! Уговаривает замуж и обещает всякой всячины. Говорит, что они богатые. Что после свадьбы отец отделит его на своё хозяйство и что я буду сама хозяйка. «Да у меня же, - говорю, - есть жених, я об этом вам уже говорила, видели, который дрался нынче на ярмарке?»

       Уткнув лицо в платочек, Татьяна начала хохотать. Не удержался и я. Насмеявшись и утирая слёзы, Татьяна продолжала:

        - Ну и что, - говорит, - у меня на хуторе тоже есть ухажёрка. Так я же её не сватаю. Мало ли кто с кем гуляет! «Оставьте, - говорю, - меня в покое, тем более, что у вас есть девушка. И вообще, я замуж пока не собираюсь, ишшо молода, успею». А он как ненормальный. «Всё равно, - говорит, - нынче пришлю сватов». Вот и прислал… Андрюша, милый, не волнуйся, не переживай! Ничего  ихнего дела не будет! Знаешь что? Давай уйдём отсюда, походим по станице. Я не хочу тут быть. А то ишшо кто выйдет, заметит меня и потащит туда. Пойдем! Я готова хоть всю ночь провести с тобой!

        У меня под ногами зашаталась улица. Такая, казалось бы, прочная наша любовь, наша дружба, привязанность друг к другу могут моментально рухнуть или от каприза Татьяны, или от настойчивости её родителей. Она уже «девка на выданье». За неё уже сватаются и сватаются люди с достатком, которых, по суждению отцов, матерей и дедушек с бабушками упускать никак нельзя. Мои родители и их положение в станице тоже относится к категории «которых упускать нельзя». Но мне говорят: «Куда тебе спешить? Полоботрясничай ишшо годок, а невест хватит!» И вот теперь, если буквально в ближайшие дни со стороны моих родителей не будут предпринято никаких шагов к сватовству Татьяны, она определённо будет для меня потеряна. Но что же делать, как сказать родным? Ведь стыдно, а они сами не догадываются. А может, и догадываются, но не хотят. Разве с тем, что у молодых людей есть к кому-то привязанность, у нас считаются?

      Я провёл с Татьяной часов до трёх ночи. Пьяные крики угомонились, и по всей станице уже не было огней. Я умолял Татьяну не давать согласие не только за Кудиновского парня, но и вообще ни за кого. Она меня успокаивала и клятвенно уверяла, что никогда ни за кого, кроме меня, замуж не пойдёт, что будет ждать меня и год, и два. Так, уверенные друг в друга, но всё же расстроенные, мы расстались. Она начала стучать в погружённый в сон курень, а я пошёл в правление. Наши ребята из десятка были все в сборе и спали. Десятник храпел. Дежурные резались в «подкидного». На станичной площади было тихо и безлюдно. Только кое-где виднелись силуэты ярмарочных негоциантов, стороживших своё добро. Сквозь полотняный шатёр цирка просвечивался свет «летучих мышей», двигались тени и слышался стук молотков. Это на завтра готовилась новая программа с переменой декораций.

       Утром я пошёл домой завтракать и зашёл к Морозовым за своим заказом. Дядя Мирон постарался на славу - место разрыва нельзя было заметить даже и в подзорную трубу.  

       За столом у нас уже сидели почти все вчерашние гости и похмелялись. Завидев меня, все хором закричали:

       - А-а-а! Господин служивый! А ну-ка, отец, поднеси для аппетита!

       Как ни противно мне было вино, которое я никогда не любил, сейчас я взял стакан, поклонился всем присутствующим, выпил его весь и сел за стол в пиджаке. Я нарочно его не снял, чтобы отец и мать посмотрели на него – нате, мол, смотрите.

       По дороге домой я решил поговорить с родителями о сватовстве за Татьяну. Но гости ещё не разъехались, а при них я не осмелился затрагивать эту тему. А решать было нужно, так как при встрече с Татьяной сегодня я что-то должен её сказать – или обнадёжить, или расписаться в собственном бессилии. 

       Позавтракав и управив лошадей, я пошёл на службу. На площади я быстро разыскал Татьяну и сразу спросил:

       - Ну, как, Танюша, чем кончилось вчерашнее за тебя сватовство?

       - Отказали.

       И она начала рассказывать, как сегодня утром отец и мать, рассказав ей про вчерашний визит сватов, спросили её мнение.

       - А я вижу, что они ишшо спрашивают у меня согласие, смело отказалась. «Бог, - говорю, - с ними и с их богатством. Незнакомый парень, в незнакомый хутор, к незнакомым людям». А потом собралась духом и говорю: «У меня же есть жених, наш, станичный, и ни за кого другого не пойду, нехай хоть сам Иван-царевич!» «Дурочка, - говорит мать, - да разве мы тебя приневоливаем? Выходи за свойского. Мы его знаем. Парень хороший, родители ишшо лучше. Так где же они? Ты, может, нравишься только ему, а что думают его отец и мать?» Одним словом, Андрюша, Кудиновским отказали.

       Я был поражён новым для меня откровением – «а что думают его отец и мать? А где же они?» Конечно, какие же родители будут уверены в женихе своей дочери, который не сватается? А что я мог сказать Татьяне, что думают мои родители. Сказать, что мать меня оставляет ещё на год, у меня просто не поворачивался язык. Это было бы равносильно тому, что сказать ей: «Прощай навсегда!»

       - Таня, дорогая, я хотел сказать нынче своим родителям, но не мог. Не мог из-за людей. У нас их полный курень и говорить при них про такое исключительно семейное дело я не посмел. Оставил этот разговор до воскресенья, когда наши будут одни. Ты уж не ругай меня за мою нерешительность.

       - Да ты что? За что же тебя ругать, миленький? Ты не паникуй, Андрюша, никуда я от тебя не денусь!

       Хотя я и вздохнул с облегчением от таких слов, но какая-то тяжесть не покидала меня. Татьяна почему-то не казалась мне уже такой близкой, как раньше. Ничего прочного, что бы меня связывало с нею, кроме нашей, по существу, ещё детской любви, оказывается, не было. И я уже не смотрел на неё, как на свою наречённую, как на свою неизбежную судьбу. Я хорошо понимал, что не приди мои родители на днях сватать Татьяну, её родители при первом посещении других подходящих сватов из своих не выдержат и обязательно уговорят и просватают Татьяну. Много ли нужно хитрости и соблазна, чтобы повлиять на податливое девичье сердце? Я чувствовал, что катастрофа надвигается и помешать этому я бессилен. А тут, к тому же, я вспомнил про церковный закон, который разрешал девушкам, достигшим шестнадцати лет, вступать в брак. Мужскому же полу такое разрешение могло быть только по достижению восемнадцати лет. Я это знал ещё с тех пор, как стал ходить в алтарь. Как только наступал сезон свадеб, так и происходили вечные споры с отцом Иваном – то месяца не достаёт, то недели, то нескольких дней. 

       Вспомнил я это, и всякая надежда у меня пропала окончательно. Если даже можно уговорить родителей, то закон о браке не уговоришь всё равно. Ведь мне до восемнадцати ещё целых полгода. И уже мне начало казаться, что встречи эти наши с Татьяной – последние. Что недолгая наша, но чистая и искренняя любовь друг к другу подходит к концу.

       Своих мрачных мыслей я старался не выдавать Татьяне. Старался быть весёлым, шутил, но на душе у меня было ужасно. Я догадывался, что Татьяне очень хочется узнать, знают ли мои родные о наших с нею встречах, и она осторожными наводящими вопросами старалась узнать о настроении в нашей семье. И я решил сказать ей всю правду.

       - Что я могу сказать тебе, Таня? Я люблю тебя, ты это сама видишь и чувствуешь. Мои родители знают про наши с тобой встречи, отношения и надежды. Они знают тебя как прекрасную девушку, как хорошую невесту для меня и хорошую невестку для них, но…На пути к нашему счастью, Таня, есть «но»… Я тебе должен сказать всю правду, а ты выслушай и решай сама, что делать дальше.

       И я рассказал ей про церковный закон, который обойти никак нельзя.

       - Так что, Таня, решай! Жениться мне можно только через год, вот в это самое время. Восемнадцать мне исполнится в марте будущего года, это будет пост. Весной и летом делать свадьбы у нас, как ты знаешь, не принято. Значит, только будущая осень. Умоляю тебя, Таня, если я тебе не безразличен, отказывай всем сватам. Клянусь тебе – я не отвергну тебя никогда!

      - Трудно мне, Андрюша, разговаривать с родителями. Ведь им что? Лишь бы спихнуть с шеи. Ведь нас у них трое, ты знаешь. А за кого – это их меньше всего беспокоит. Им бы лишь сваты были «хозяева», «люди», а зять нехай будет хоть чурбак.

      Наступил третий день «Алексея». Я был уже совершенно свободен от службы. Почти весь день мы пробыли с Татьяной вдвоём – без моих друзей и её подруг. Мы бродили по ярмарке, катались на каруселях, а потом я уговорил Татьяну пойти в цирк. Под неистовый хохот, улюлюканье и хлопанье ладошек невзыскательных зрителей «усыплённые» две бабы, задирая выше положенного юбки и показывая публике грязные кружевные панталоны, визжа вроде от страха, старались перебрести воображаемый ручей. Татьяна сидела пунцовая, как пион, и отворачивалась.

       Во втором номере эти же две бабы, только перегримированные, под тот же топот ног и неистовый хохот, вцепившись друг другу в волосы, изображали сцену ревности. Они трепали друг друга за волосы, рвали блузки, царапали лица и намёком выкрикивали непристойности. Татьяна то хохотала, то закрывала платочком глаза, то затыкала уши. В антракте она спросила меня о гипнозе. Я кое-как удовлетворил её любопытство. 

       - Всё это, Таня, делается нарочно, чтобы посмешить публику и побольше привлечь народу на свои представления.

       - Так, значит, никто из этих тёток не спал?

       - Ну, конечно же, нет! Это просто так – поломать комедию. Но есть и настоящие гипнотизёры, но те в цирках не выступают. Их гипноз называется «научным».

       На этом мои познания в области гипноза кончались. Но Татьяна удовлетворилась и этим, а я перевёл разговор на волнующую меня тему.

       - Таня, ты будешь ждать меня до будущей осени? Если мои родители придут на днях к вам и посватают тебя с условием сыграть свадьбу через год, ты дашь согласие? 

       - Я согласна на всё!

       Домой я шёл теперь с твёрдым намерением сказать родителям всё то, что я говорил Татьяне, если не сегодня – гости, возможно, ещё не уехали, - то завтра непременно. 

       Но когда гости уехали и я пытался начать разговор о женитьбе, у меня как бы язык прилипал к гортани и чуть ли не останавливалось сердце. И я понял, что при такой моей трусости я Татьяну потеряю непременно.
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       Кончился праздник. От него, как воспоминание, остались пока не снятые Панаринские карусели, на которых катались теперь детишки, да по всей площади валялись клочки бумаги, обертки от конфет, ореховая скорлупа, окурки и прочие следы ярмарочного торга. По ним, выискивая обронённые марки, бродили те же дети. Надрывался карусельный орган, выводя охрипшими звуками «Варяга» и «Из-за острова на стрежень».

       Прошло после праздника ещё недели две. Мы по-прежнему продолжали встречаться с Татьяной и проводили с нею вечера после «улицы» обычно на их лавочке у двора. О щекотливом деле я умышленно не упоминал, потому что разговор с родителями так и не состоялся, а Татьяна из-за деликатности не спрашивала.

       Иногда к нам выходили и разговаривали с нами их невестка Варвара или её муж Фёдор, старший брат Татьяны, пришедший недавно с фронта по случаю болезни. С одной стороны, я здорово смущался и был рад, когда они, поговорив, оставляли нас вдвоём. С другой же стороны, мне было лестно, что родители моей избранницы знают про мою симпатию к их дочери. Пик сватаний «тёплого мясоеда» уже прошёл, и я стал успокаиваться.

       Как-то Татьяна мне сказала, что она назавтра едет с меньшим братишкой на ток пахать зябь.

       - Приезжай помогать! – шутливо пригласила она меня.

       - Обязательно! – так же шутливо пообещал. Но по дороге домой я стал искать предлог, за чем бы это мне съездить завтра на свой ток, чтобы оттуда заехать к прелестному пахарю. И предлог был найден. Мы ещё с молотьбы забыли на току пилку-ножёвку, и я несколько раз собирался съездить за ней, но всё как-то не ехал.

       Против моего хозяйственно рвения отец не возражал.

       - Заодно промнёшь Ваську, а то он уже застоялся. Кстати, и жито посмотришь, как оно там – сказал он.

       По правде сказать, мне самому очень хотелось погарцевать перед Татьяной на отцовском, полковом Ваське, так как до сего времени случая к этому не представлялось.

       Сытый, застоявшийся Васька быстрой рысью, а где и намётом, быстро домчал меня до тока. Взяв пилку и проехав по загону изумрудных всходов ржи, я поскакал к току Татьяны, к тому месту, где мы прошедшим летом провели с нею несколько таких чудесных вечеров.

       Татьяна, действительно, пахала. Младший её братишка Гришка погонял упряжку валов в две пары, а она ходила за плугом. Пахари сейчас находились на середине загона и медленно двигались в мою сторону. Я остановился на дороге и стал их поджидать. Но для Васьки, будучи осёдланным, стоять смирно на месте было делом несносным вообще. Сейчас же, словно понимая свою роль в этом вояже, он вёл себя игриво. Он кусал удила, мотал головой, старался вырвать у меня повод, делал всевозможные пируэты, пытался становиться на дыбы. Мне стоило большого труда удерживать его, но вместе с этим я торжествовал и готов был молиться на своего замечательного Буцефала за то, что он перед лицом своей будущей хозяйки – я в этом был уверен – не ударил лицом в грязь, не подвёл своего  всадника. Но вот Татьяна с братишкой подошли к дороге и поздоровались. Украдкой любуясь Васькой и перебрасываясь со мной словами, Татьяна начала чистить лемеха от налипшего грунта, а Гришка, раскрыв рот, тоже с восхищением смотрел на разыгравшегося Ваську.

       Постояв со мной немного на повороте, они пошли очередной бороздой, а я, спешившись с Васьки и ведя его на поводу, пошёл рядом с Татьяной. И так, болтая с ней о том, о сём, мы обошли круг, а потом второй. 

       Погода стояла осенняя, пасмурная. По степи виднелись редкие пахари. И там, где они были, низко, над самой землёй, длинными хвостами тянулся дым от тлеющих костров из сырой соломы. Бурая степь с зеленеющими четырёхугольниками озими, с редкими чернеющими квадратами зяби, с поникшими голыми будыльями подсолнухов и кукурузы была сейчас почти безлюдна и тосклива. С печальным курлыканьем тянулись изредка треугольники журавлей. Но в станицу, в тепло куреней меня не тянуло. Здесь была Она. А ехать всё же было нужно.   

       Пройдя ещё третий круг, я попрощался. Лихо, по-казачьи, почти не прикасаясь к стремени, я вскочил на коня и, махнув на прощанье фуражкой, взял с места в карьер направление на станицу.

       Вечером я поспешил к Татьяне, и меня встретил страшный удар. Первые её слова при встрече были о том, что за неё сватаются опять и у них в курене уже сидят сваты.

       Ты что, смеёшься или на самом деле? – остолбенел я, не зная, верить этому или это шутка с её стороны.

       - Не смеюсь, Андрюша, и не шучу, а говорю совершенно серьёзно.

       И она начала рассказывать, как сегодня, когда она ещё была в степи, к ним пришли две родные тётки местного станичного парня Алёшки Артёмова, сватают её за него и сидят у них до сих пор.

       Алёшка – парень на два года старше меня, жил на одной улице с Татьяной. Это был обыкновенный заурядный парень. Такой же, как и я, как мои друзья и как многие другие ребята. Но я хоть играл на гармошке.

       - Так вот, они пришли и попросили у папы с мамой разрешения придти завтра к нам уже с его матерью и дедом (отца у Алёшки не было) насчёт уже серьёзного разговора. Наши, не спрашивая меня, разрешили.

       - Ну, и что же теперь? Как смотришь на это дело ты? – беспомощно спрашивал я. Возможность потери Татьяны встала теперь передо мною со всей реальностью. Мне стало жарко.

       - Когда я узнала, что это за гости, я вызвала маму в коридор и спросила, что им надо? А когда узнала, стала плакать и говорить, что у меня есть жених. А мама говорит: «Подумай, дура, хорошенько, жених ли он тебе? Он молчит, и родители его ничего не говорят. А это попадаются люди хорошие, парень тоже хороший, так что же ишшо нужно? Ведь это дело такое – откажешь этим людям, понадеючись на твоего, а потом ни тех, ни других». 

       Что я мог сказать на это Татьяне, когда мать её тысячу раз была права. Обещать прислать завтра же к ним своих родителей я не мог, так как не знал их мнения. А не знал их мнения потому, что не говорил с ними и с моим таким стеснительным характером вряд ли решусь поговорить.

       Домой я шёл придавленный свалившимся на меня горем. Я не спал всю ночь, всё думал и думал, как завтра начать с родителями этот щекотливый разговор. Настало утро, и, конечно, никакого разговора не состоялось. Я трусил, трусил отчаянно. И весь день этот был днём ужасных переживаний, неизвестности и надежд на «авось». Авось не договорятся, авось передумают, авось откажут Алёшке. 

       Наконец, настал вечер, и я один, без гармошки, полный отчаяния и надежд, пошёл к её двору. Её у двора не было. В курене у них, в зале, необычно, слишком парадно, горел свет, но кто там был, сквозь тюль гардин ничего не было видно. Но не трудно было догадаться, в честь чего и кого так парадно горел свет. 

      Я прошёл взад и вперёд несколько раз, но Татьяна не показывалась. Наконец,  она появилась из калитки и, остановившись около теперь сиротливой лавочки, стала озираться кругом. В радостном волнении я поспешил к ней. Но каково же было моё разочарование, когда вместо ожидаемой Татьяны стояла её четырнадцатилетняя сестрёнка Ленка. Это было сероглазое, немного веснущатое, непоседливое, жизнерадостное существо, ещё не посещавшее «улиц», но уже проказничавшая со своими подругами у своих дворов.

       - Здравствуй, Ленка! – фамильярно, как и всегда, поздоровался я с ней. - Ну, как дела?

       - Плохо, Андрюша! Татьянка послала меня сказать тебе, что сама она выйти к тебе не может. У нас, Андрюша, сидят сваты и сам жених – Алёшка!

       Ленка говорила ещё что-то, но я уже ничего не слышал и не понимал. До меня только дошло, что это – начало конца. Дошло и то, что если бы Татьяна действительно любила меня, как не раз клятвенно уверяла меня в этом, то того, о чём сейчас говорит Ленка, не случилось бы. Прояви она сейчас настойчивость, не согласись с нажимом родителей, не сидеть бы этим сегодняшним сватам и этому жениху у них. Хотя воля родителей и была законом для детей, но всё же иной раз и родителям приходилось уступать детям.

       - Ну, так всё же, что она говорит? – допытывал я Ленку.

       - Я тебе, Андрюша, говорю, а ты не слушаешь. Она говорит, что замуж за Алёшку всё равно не пойдёт, откажет нынче же. Она здорово плакала, но мама её отшлёпала, велела умыться и выйти к сватам. Поэтому-то ей самой нельзя выйти к тебе. Она сказала, чтобы ты завтра в это время был тут же и ожидал её. Ты меня слушаешь?

       Больше Ленка сообщить мне ничего не могла. Полный тоски и неутешного горя, никуда не заходя, хотя «улица» ещё гремела во всю, я пошёл домой и опять провёл ночь почти без сна. Утром встал с головной болью и с синими кругами под глазами. За завтраком мать обратила на это внимание.

       - Что это с тобой – ты не болен?

       Отец тоже пристально посмотрел на меня, но ничего не сказал. Это был самый подходящий момент поговорить с родителями о своей «болезни», но я опять струсил и чем-то отбрехался. 

       День этот тянулся для меня нескончаемо долго, хотя это был обыкновенный, короткий осенний день последних чисел октября. Это было в дни, когда в Петрограде стреляла «Аврора» и революционные рабочие, солдаты и матросы штурмовали Зимний дворец. Это было незадолго до «Филиппова заговенья», предела осенним свадьбам, и это меня немного утешало.

       - Обвенчаться в «теплый мясоед» не успеют, - тешил я себя надеждой, - а до «холодного» ещё два с половиной месяца. Ещё, может быть, сто раз всё разладится.

       Наконец, настал так мучительно ожидаемый вечер, и я пошёл. Опять в курене Морозовых необычно горел огонь, и теперь я окончательно убедился, что Артёмовым не отказано.      

       Мои догадки подтвердила Ленка. Она вышла ко мне опять вместо Татьяны и окончательно доконала меня своим сообщением, что да - Артёмовым не отказано. Что Татьяна весь день проплакала, плачет и сейчас и не показывается жениху, который пришёл к ним с одним из своих товарищей. И сейчас они сидят в зале и играют в «дурака».

       - А днём, Андрюша, дошло до того, что Татьянку прибил папка за то, «чтобы не морочила головы ни нам, ни людям». 
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       Я попрощался с Ленкой и подавленный и жалкий побрёл домой. Проходя мимо дома Ермаковых, я увидел у них яркие, тоже необычные огни «на верхах», то есть в парадных комнатах, и не смог не зайти и не узнать, что это за необычность такая.

       С тех пор, как я стал ухаживать за Татьяной, я редко бывал у своих родственников-интеллигентов. За Настей ухаживал один паренёк из моих знакомых из числа этой «интеллигенции» - Яшка Колесников, наш станичник, учившийся до недавнего времени в Новочеркасском реальном училище вместе с моим двоюродным  братом – городским Володькой Черемховым, но до конца не доучившимся – помешала революция. Сейчас он жил у своих богатых дедов по матери. Отца  и матери у него не было. Мать умерла в «холеру» десятого года, а отец был убит на фронте. И бездетные деды взяли его от отцовских родителей в качестве наследника.

       Яшка был мне одногодком. Это был среднего роста красивый паренёк – шатен, одевавшийся всегда щеголевато и по-городскому. По-городскому он и говорил. Яшка научил нас, то есть меня, Илюшку, Сашку Панарина и Жорку, когда мы только кончали школу, играть в городские игры – футбол и крокет, которыми мы, бывало, и увлекались за станицей на станичном выгоне. Он был страстно влюблён в мою двоюродную сестру Анастасию. Отвечала взаимностью и она. Знали про эту сердечную склонность и дядя Сёма с тёткой Наташей и, кажется, ничего не имели против.

        Со мной Яшка был в приятельских отношениях. Наши «улицы» он не признавал, но про мой роман с Татьяной знал так же хорошо, как и я про его с Таськой. Сейчас он сидел один на лавочке, где обычно проводил свои свидания с Анастасией.

        - Почему один? – поздоровавшись с ним, спросил я.

        - А ты почему? – криво, как мне показалось, улыбнулся он. – Разве не видишь, почему? Твоя история – за Таську сваты!

        - Не ври!

        - Чего же «не ври» - какие-то багаевские богачи, Богураевы!

        - Неужели правда?

        - Да, Андрей, правда! Мне уже сказали, да и Тоськи, видишь, нет. Ты не зайдёшь к ним и не узнаешь подробно, как там и что?

        Переживавший глубоко и тяжело своё горе, я понимал Яшкино состояние в эту минуту.

        Хорошо, ты сиди тут и никуда не уходи, я постараюсь быстро. А если и задержусь, то значит так надо!

        В доме Ермаковых за сервированным, видно, на скорую руку столом сидели с дядей и тётей незнакомые пожилые гости – двое мужчин и две женщины. Я поздоровался, и тётя Наташа сразу же спровадила меня в зал, к молодёжи. Тут были Даша, Анастасия, Феня Черемхова, Поля Миронова, «Семён Семёнович», Клавка и незнакомый военный лет двадцати четырёх. Одет он был в тёмно-зелёного шевиота военную гимнастёрку с накладными карманами и погонами вольноопределяющего. На левой груди поблескивал Георгиевский Крест четвёртой степени, внушавший невольное уважение к его кавалеру. Гимнастёрка подпоясана узким кавказским ремешком с серебряным, с чернью, набором и подвесками. Тёмно-синие казачьи шаровары с лампасами вправлены в щеголеватые хромовые сапоги с высокими голенищами.

      Я посмотрел на задники – нет, шпор не видно. Блондин. Глаза серые, навыкате. Видно, что недавно побывал в парикмахерской, так как был чисто выбрит, а белокурые волосы, разделённые боковым тончайшим пробором, были тщательно прилизаны. Он был очень некрасив. Прыщеватое лицо, негритянские губы, причём, верхняя губа с зарубцевавшимся шрамом, тянувшимся до левой скулы, напоминала что-то квазимодовское. Этот-то шрам и портил, по-моему, всё лицо, но одновременно и импонировал, как след сабельного удара не иначе, как на фронте.

       Я догадался, что это и есть багаевский Таськин жених и настроился к нему враждебно. Все они сидели за большим столом и играли в лото. Я поздоровался, и меня сразу с ним познакомили. Он назвался Яковом Петровичем Богураевым.

       - Интересное совпадение, - подумал я, - тёзка тому, что сидит сейчас на лавочке изнывает в тоске. Если Таська выйдет за этого замуж, ей и перестраиваться не нужно. И если во сне она увидит своего первого Яшку и начнёт бормотать это имя, то не засыплется. Попробуй, придерись – Яшка и Яшка, а какой – докажи!         

       Как только я поздоровался со всеми, Таська увлекла меня в соседнюю комнату. Мы были с нею одногодки и с самого раннего детства дружили и доверяли друг другу свои детские, а потом и юношеские тайны.       

       Шёпотом она стала посвящать меня во все события сегодняшнего дня. Никто из их семьи не ожидал ничего подобного и вот пожалуйста – нагрянули сваты. Да какие! Их никто сном и родом никогда не знал и не ведал. Да приехали не одни, а прямо с женихом.

       - Откуда они узнали про тебя?

       - Да привезли наши багаевские родичи – Журавлёвы. Видел,  там сидят с нашими две пары чужих? Та пара, что под святыми, это отец и мать жениха, а вторая пара – наша родня. Не хочу я, братец, за него, не хочу! – заплакала Анастасия. – Какой он страшный, какой страшный!

       Я тоже шёпотом стал рассказывать ей про того, кто сейчас жалким, растерянным и несчастным бродил около их двора и одиноко страдал. Попутно затронул и свою историю. К нам заглянула Даша.

       - Таська! Иди туда – неудобно!

       Мы вышли в зал и присоединились к играющим. «Жених» покосился в мою сторону. Мне не терпелось дождаться финала этого сватовства, чтобы скорее сообщить Яшке радость или горе. Я как никто понимал его душевное состояние и от всей души сочувствовал ему. 

       За всё время «жених» не проронил ни слова. Во время очередной смены карт «жених», извинившись, от игры отказался и встал со стула. Тут я увидел, что он среднего роста и довольно полноват. Попросив Таську: «На минуточку вас можно?», он отошёл с нею в угол зала и стал что-то её говорить. Я стал украдкой наблюдать за ними.

       Что они говорили между собой, слышно не было. Но было ясно, что «жених» осмелел и делал Таське предложение, так как она сидела красная, как кумач, и что-то изредка отвечала ему. Он тоже, видимо, волновался. Вертя в руках серебряный портсигар с золотыми монограммами, явно щеголяя им, он беспрестанно курил папиросу за папиросой. Не докуривая до конца одну, он бросал  её в подставленную невестой пепельницу и почти тотчас же закуривал другую. Мне стало как-то неловко за него. Дядя Сёма не курил сам и никому не позволял курить в своём доме. Теперь этот священный порядок был святотатственно нарушен каким-то самонадеянным нахалом. Тот Яков никогда бы этого себе не позволил, да он и не курил.    

      Но вот в зал вошла тётка Наташа, оглядела нас, несомненно почувствовала и заметила восходящие к потолку кольца ароматного дыма и обратилась к «молодым»:

      - Дети, вас просят обоих в ту комнату.

      Они поднялись. Затушив о край пепельницы папиросу, жених вышел вслед за женщинами. Мы бросили лото и сгрудились в дверях. Анастасия с «женихом» стояли к нам спиной. Сидящие за столом смотрели на них.

       - Вот что, дочка, - начал дядя Сёма, обращаясь к Таське, - есть русская пословица – «вырос с быка, не схоронишь за телка»… Так вот – хотя ты и средняя, но и твои подошли такие годы, когда ты, как отрезанный от хлебины ломоть, должна отломиться от родной семьи  

      И дядя Сёма начал рассказывать Таське биографию сватов и жениха.

    - Так как, согласна ты выйти за него замуж?

    - Воля ваша, - потупившись, еле слышно пролепетала Таська.

       Я остолбенел и сразу представил Татьяну точно в таком же положении. Как это – «воля  ваша»? А твоя где? Я негодовал на Таську, совершенно забыв о том, как я сам праздную труса, когда нужно действовать решительно. Значит, Таська тоже трусит или врала мне, говоря, что ни под каким видом не хочет этого «жениха». «Так чего же ты, если не хочешь, не отказываешься сейчас, в самый удобный момент? Ведь потом будет поздно!» - чуть не кричал я Таське.

       - Как это – воля твоя? Скажи – тебе нравится жених?

       - Не знаю, - ещё тише пролепетала Таська, потупясь и теребя конец косынки, - как вы.

       Вот тебе раз – «не знаю, воля ваша, как вы», - передразнил Таську отец, - ведь не нам с ним жить, а тебе.

       - Не знаю… Смотрите сами… Я из родительской воли не выхожу.

       Я готов был избить Таську. Ведь говорит же, сволочь, против своей совести – «я из родительской воли не выхожу». Да ведь это же трафаретная фраза всех невест. И её, наверное, научили так отвечать.

       - Вот это здорово – «смотрите сами». А потом будешь пенять на нас!

       - Воля ваша – смотрите сами! – опять повторила невеста и поднесла платок к глазам.

       - Ну, если воля наша, то мы с матерью решили отдать тебя замуж за Якова Петровича Богураева. А вот его родители, - указал дядя Сёма на сватов, - подойди и познакомься со своими будущими свёкрами.

       Таська подошла и поцеловалась с будущей свекровью в губы, а свёкру подставила щёку. Тетя Наташа, свекровь Таськи, Журавлиха и все девчата плакали. У меня тоже повлажнели глаза. 

       - Люди они, Настюшка, хорошие, - вступила в разговор Журавлиха, всеми в станице уважаемые, богатые. Мы тебе, деточка, желаем только хорошее.

       - Женишок твой – у нас один разъединственный сынок, - перебила её мать жениха, - ни деверей, ни золовок нет. Всё, что у нас есть, а у нас, слава Богу, кое-что есть, всё это будет ваше. Ты будешь полная хозяйка.

       - Сынок наш, - подхватил свёкор, - уже отслужил свою службу навсегда. Имеет по случаю ранения чистую отставку. Ты не смотри на его шрам. Он, может, и портит немного лицо, но это ничего, это даже почётно. Это не в драке он его заработал, а на войне, и ты должна гордиться таким мужем. А то, что вы не знакомы, так это ерунда! Это ишшо лучше, ишшо так будете любить друг друга, что всем чертям будет тошно…    

       - Позвольте, господа! – поднял руку дядя Сёма. – Мы вот мы тут говорим то да сё, а самого жениха мы-то не спросили – нравится ли ему наша невеста или, быть может, он её не желает?! А? Как вы, господин купец, нравится вам наш товар?

       - Нравится, конечно! Иначе я бы не утруждал вас своим присутствием, - улыбнувшись, проговорил жених. И я заметил, что он немного гнусавит и на минуту стал похожим на человека, «который смеётся».

       - Ну, вот теперь всё ясно! Мать, достань-ка там побольше стаканов и приглашай сюда всех! – скомандовал дядя Сёма.

       Опережая мать, к горке с посудой кинулась Даша, достала оттуда несколько стаканов, быстро перетёрла их и без того чистых, и поставила перед отцом. Наполнив все стаканы самым лучшим своим «церковным» вином, дядя раздал их всем, в том числе и нам, молодёжи, не обошёл даже подростков – Сёмку и Клавку. 

       - А теперь давайте выпьем за здоровье жениха и невесты, за их совет и любовь, за благополучную и счастливую их жизнь! Бери её, Яша, люби и береги! Отдаём тебе не дитё, а золото!

       Дядя Сёма достал платок и стал сморкаться. Тётя Наташа и сватьи приложили платочки к глазам.

       - Дорогие сваточки и все присутствующие, перед тем как пить за здоровье наших дорогих молодых, нехай они сначала, по казачьему нашему обычаю, поцелуются! – оправившись от слёз, предложила тётя Наташа.

       Держа в руках стакан, жених повернулся к мертвенно бледной невесте и прикоснулся к её губам.

       - Бедная, бедная Таська, - с тоской думал я, - ведь насильно же! Ведь она же его не хочет! Неужели старые этого не замечают? Вот так, наверное, и бедная Татьяна! Конечно, только так! Ведь не может же быть, чтобы она моментально забыла меня, а полюбила Алёшку!

       Стали пить, кричали «горько». Жених целовал невесту ещё. 

       Итак, я стал невольным соучастником величайшего из ненаказуемых преступлений против двух любящих друг друга сердец. И я подло изменил своему страдающему в осенней непогоде другу и собрату по несчастью. Мне следовало бы немедленно уйти с этого торжища, именно торжища, ведь дядя Сёма назвал жениха «купцом», а невесту «товаром».

        - Ну, а теперь веселиться! – скомандовал дядя Сёма. – Андрейка, гармошка тут?

        - Нет!

        - Почему? Ну-ка марш сейчас же за ней и тащи сюда без всяких отговорок отца с матерью! А ты, Сёмка, валяй до одних и других Черемховых и до Журбиных! Знаете, что говорить?

        - Знаем!

       Я вышел за калитку вместе с Сёмкой. Он побежал выполнять своё задание, а я свернул к себе. При свете церковного ацетиленового фонаря, ярко освещавшего площадь, я заметил одиноко шагающего взад и вперёд Яшку. Увидев меня, он бегом направился ко мне. 

       - Ну, что? – спросил он сходу. – Говори сразу правду. Теперь уж всё равно!

       - Плохо, Яша, плохо! Таська дала согласие.

       Он схватился за голову и застонал, как от зубной боли.

       - Расскажи всё подробно! Ты идёшь домой?

       Мы пошли, и я рассказал всё. Особенно подчеркнул то место, когда Таська сидела со мной наедине и ни под каким видом не соглашалась выходить за незнакомого багаевского жениха.

       - А что потом случилось, какая муха её укусила, не могу, Яша, понять.

       - Что он за тип?

       Я совершенно беспристрастно описал Яшке его соперника и тёзку. Он пожал плечами:

       - Ничего не понимаю!

       Мы дошли до нас. Наши ещё не спали. Я передал им вкратце все последние новости и приглашение. Захватив гармошку, я вышел к ожидавшему меня Яшке. Обратной дорогой я рассказал подробнее про обручение Таськи, про поцелуи и старался утешить его тем, что я тоже собрат ему по несчастью.

       - И что же ты намерен делать? – спросил он у меня.

       - Да то же, что и ты, - рассмеялся я, - не знаю, Яша! Я теперь после случая с Таськой совсем растерялся. Все они, мерзавки, одинаковые, у всех у них ветер в голове! Никакого постоянства! Так что особенно не убивайся. Не может быть, чтобы нам с тобой не нашлось, кроме них, девушек. 
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       К большому раскидному столу, за которым  раньше сидели сваты, теперь приставили ещё один, и сервировка этих двух столов была уже рассчитана на большее количество гостей. В зале играл граммофон, под звуки которого кружились девчата – девушка с девушкой. Из кавалеров были жених и заглянувший на огонёк Максим, которому я очень обрадовался.                                                                   

      - Ура! – закричали девчата, завидев меня с гармошкой и с ходу заставили играть вальс.

      Жених уже не был так угрюм, как показалось мне в первый раз. Он беспрестанно танцевал и танцевал недурно, отдавая большее предпочтение невесте. Но что больше всего меня поразило в нём, так это полное отсутствие всякого зазнайства, кривляния, жеманства. Он оказался очень простым, станичным парнем и нисколько не кичился перед нами хотя бы в том, что он военный и даже имеет крест. Не то, что наши выскочки-прапорщики. Но всё же я был настроен против него как жениха Таськи, как обидчика моего бедного друга. В поведении Таськи я не заметил сейчас ничего подавленного, унылого. Она была весела, танцевала, смеялась. 

       - Значит, я прав – все они такие! Заветного ни у одной ни на копейку, - думал я.

       Во время музыкального антракта, когда все переключились на какую-то игру, меня увлекла Даша в ту комнату, где час тому назад Таська изливала мне своё горе, и стала расспрашивать про мои дела. Я подробно её всё рассказал и попросил совета, что мне делать дальше, что предпринять.

       - А ты напиши дяде и тёте записку, если у тебя не хватает смелости начать с ними разговор. Напиши и отдай матери, а сам куда-нибудь скройся, если тебе стыдно. Может, они сами думают про твою судьбу не меньше твоего. Но раз ты молчишь – они тоже особо не набиваются.

       Меня поразила простота решения такого для меня сложного дела, и я решил завтра же написать  письмо родителям.

       - Ну, а Таська что? Зачем она так поступает? – спросил я. – Ведь она же не хочет за него? Неужели нельзя было отказаться?

       - Хм-м! Отказаться! – усмехнулась Даша. – Что, ты отца нашего не знаешь? Он её уже давно продал! Ему лишь бы богатство, а остальное его не трогает. Говорят, что Богураевы – самые первые богачи в Багаевской.

       - А наш Яшка Колесов разве не богатый? Один внук у богатых дедов.

       - Ну, наш Яшка посватался бы или нет, а этот уже посватался. Это во-первых. А во-вторых – у нашего Яшки один только большой сад и всё, а у богаевского – молотилка, он компаньон владельца моста через Дон, озёра да речки откупает (рыбопромышленник). Нашего отца не проведёшь! Прежде, чем что-либо решать, он уже пронюхал всё. И ты думаешь, они приехали без приглашения, так взяли и приехали? Всё это было сговорено раньше, а только все делают вид, что без подготовки, что неожиданно!

       Неожиданно вошла Таська и плача бросилась мне на грудь:

       - Братец, милый, что мне делать? Я же его ни живого, ни мёртвого и зреть не хочу! Ведь я же всё это притворяюсь! Притворяюсь, когда танцую с ним, когда разговариваю, когда смеюсь, а на душе…

       - Таська! Иди туда! – испуганно стала умолять Даша, - Иди, прошу тебя! Не дай Бог заглянет сюда – что он подумает? 

      - Вот видишь, братец, и родная сестричка туда же! Дьявол с ним, пускай думает, что хочет. На то я и невеста, чтобы плакать. Невесты все плачут! Плачут и от счастья, а больше всего от горя. Увидишь Яшку, скажи ему – пусть придумает что-нибудь. Пусть увезёт меня, я на всё согласна!

      - Таська, ненормальная! – прикрикнула на сестру Даша. – Что ты болтаешь?

       - Всё равно убегу!

       - Идиотка! – выругалась Даша и убежала в зал.

       Я вкратце рассказал Таське про недавнюю свою встречу с Яшкой первым – будем так называть его дальше, - как он одиноко и сиротливо ожидал её сегодня, уже зная свою обречённость.

       Таська разрыдалась ещё пуще. 

       - Так что же ему передать? Ведь он завтра будет ждать меня, как Бога!

       - Да я же тебе говорю, Андрюша, пусть что-нибудь придумает. У меня не хватает смелости сказать отцу с матерью, что я не хочу этого жениха, что я буду с ним несчастна. Скажи Яшке, что я согласна на всё, что бы он ни придумал. Даже на то, чтобы бежать и обвенчаться с ним тайком.

       - Этот твой план, Тася, несбыточный. Всё несчастье в том, что вас, да и не только вас, а и нас с Татьяной, ни один поп венчать не будет. Ведь все мы четверо – ты, Татьяна, Яшка и я – одногодки. Вам с Татьяной выходить замуж можно, а нам с Яшкой жениться нельзя. 

       - Почему?

- Потому что девушкам выходить замуж можно с шестнадцати лет, а нам, ребятам, жениться – только с восемнадцати. Из-за этого я и не говорю ничего отцу с матерью. Бесполезно. Так и твоё дело с Яшкой. Ну, предположим, вы с ним куда-нибудь убежите, а дальше что? А возьми потом отношения с родителями. Твой отец так крут, что он тебе этого никогда не простит. А документы? Куда же без них?

       - Ваня как-нибудь бы устроил.

       Ваня – её двоюродный брат по отцу. Служил в станичном правлении гражданским писарем. По какой-то физической причине был отставным и на фронте не был. Сейчас он наверняка в числе гостей и гуляет за стенкой.

       До этого разговора с Анастасией мне и в голову не приходило, что таким же образом можно поступить и нам с Татьяной. Но здравый смысл сразу охладил меня, да к тому же печальная действительность, что Татьяна уже  н е  м о я, встала передо мною во всей своей ужасной непоправимостью.

        - Ладно, Тася, мы это дело обсудим потом, а сейчас пойдём ко всем, а то, действительно, как-то нехорошо получается. Ещё розыск на тебя объявит твой жених. Но в случае чего ты и за нас с Татьяной замолви перед братом словечко, хорошо?

        - А как же, Андрюша, обязательно! Вот бы было замечательно – вчетвером не так страшно!

       Она уже оправилась и успокоилась настолько, что ничего заметного от её слёз не осталось, и мы вышли в зал. Жених снова с неудовольствием покосился в мою сторону. Сыграв несколько танцев на гармошке, я подсел к нему.

       - Вы меня извините, Яша, - начал разговор я, - вам кажется странным, что я уединяюсь с вашей невестой. Но она – моя двоюродная сестра. Мы родились в один год и в один и тот же месяц. Мы вместе росли, вместе, до сегодняшнего дня, дружили, как брат с сестрой, доверяли друг другу все свои тайны. Ваш сегодняшний приезд и ваше предложение… 

       - А ну, господа, в компании секретов не полагается! – топнула в нашу сторону Даша, - Хотите посекретничать – марш в коридор!

       Мы вышли. Он закурил, а я продолжал:

       - Так вот, ваш сегодняшний визит и ваше неожиданное предложение застали её неподготовленной. До сегодняшнего дня она замуж не собиралась. Сейчас, не зная вас, она колеблется. Ну и, естественно, спрашивает у меня, как у брата и друга детства, как ей поступить. Я ей ответил, что если жених нравится – давай согласие. Не нравится – сразу же честно откажи!

       - Дай, дружище, руку!

       - Он крепко пожал мне руку.

       - Скажи, брат, кавалер у неё есть?

       - Есть!

       - Что он из себя представляет? И давно она с ним знакома?

       Я обрисовал ему его тёзку и с Анастасией взаимоотношения.

       - Да-а! – проговорил он после некоторого раздумья, закурил папиросу и, скрестив руки, стал прохаживаться по полутёмному, освещённому маленьким ночником коридору.

       - Он знает про сегодняшний день?

       - Наверное же, знает! – полушутя, полусерьёзно ответил я, покривив немного душой. Я умолчал о том, что пару часов назад я видел его соперника и ввёл его в курс событий. И у меня появилась надежда – а, может быть, он сам откажется от Таськи.

       - М-м да! – опять в раздумье проговорил он, - Це дило треба разжуваты… Я бы не хотел становиться кому-нибудь на дороге. Ведь я вашу сестру до сегодняшнего дня совершенно не знал. Но уж слишком много хороших толков идёт у нас в станице про неё, да и вообще про всю их семью. Девка, конечно, хороша, но мне не особенно нравится, что у неё есть парень…

       У меня опять появились надежда на благоразумие жениха и сильное желание выскочить сейчас же из курения и бежать до Яшки первого, чтобы передать ему настроение его соперника.

       А в это время в дверь из комнаты:

       - Андрюша – ты тут?

       Меня разыскивал сам дядя Сёма. И наш разговор с женихом был прерван на самом интригующем месте. Может быть, если бы нам дали поговорить, как говорится, по душам, я бы осторожно внушил ему отказаться от Анастасии. Но через минуту я уже сидел в переполненной комнате «старых» и играл им что-то неистово-свадебное, под которое комната в диком вихре плясок ходила ходуном. Тут были и отец с матерью, дядя Христофор с тёткой Машей, все станичные Черемховы и в их числе писарь Ваня. Бросив свои игры, в дверях толпилась молодёжь.

       Весь дальнейший вечер или, вернее, уже ночь, я ни минуты не отдыхал, переходя от «старых» к молодым и наоборот до тех пор, пока кто-то из гостей не догадался забрать многочисленную компанию «старых». Мы, молодёжь, остались одни, и девчата-хозяйки – Даша и Таська – стали собирать ужин для нас. Я удивился, откуда у них могло сразу набраться столько разнообразной закуски, если они ничего не знали и не готовились к «этому». Нет – наверняка что-то знали!

       За столом мы оказались рядом с Максимом, и когда выпили стакана по три вина за здоровье «молодых» с криками «горько», когда в головах зашумело и за столом поднялся пьяный галдеж, Максим, наклонившись поближе ко мне, спросил:

       - Откуда они выдрали эту обезьяну? Ну и морда! Неужели Таська на самом деле выходит за него замуж? Ну и дура! А как же тот Яшка? Между прочим, как твои дела с Татьяной? Ведь я толком ишшо ничего не знаю!

       Я рассказал.

       - Брешешь! – вытаращил он на меня глаза.

       - Нет, Максим, это правда!

       - Этому не бывать! – проговорил он авторитетно и сжал под столом кулаки.

       Но что мог сделать Максим. Такой же бессильный в этом деле, как и я, как и Яшка первый.

       - Этому не бывать, накажи меня Бог! Мы ему покажем, как отбивать чужих невест! Ты Петьке говорил?

       - Да пока никому, только вот сейчас тебе.

       - Эй, вы там, двойка! – крикнул кто-то нам с противоположной стороны, и в меня ударил хлебный шарик. – Сколько раз напоминать, что в компании секретов не полагается. Андрей, бери гармошку и давайте что-нибудь споём!

       Я взял гармошку и начал перебирать ладами, настраиваясь на аккомпанемент популярной тогда песенки темпа вальса:

                                                         Тихие лунные ночи,

                                                          Где распевал соловей,

                                                          Где же те карие очи,

                                                          Кто их ласкает теперь?  

       Это была грустная песенка о разлуке двух любящих сердец, как раз на злобу дня. Я старался вложить в этот аккомпанемент всю душу и мне это удалось, так как Таисия, перестав петь, разрыдалась и выскочила из-за стола. Многие утирали глаза. Менее впечатлительные, отодвинув стулья, вальсировали в промежутках между столами и печкой. 

       Пели ещё что-то. Потом пели каждому, начиная с жениха с невестой, «чарочку» и пили по очереди за всех. Затем постепенно перебрались в зал и начали снова танцевать. Я здорово захмелел и часто сбивался с такта. Танцующие путались, хохотали и этим конфузили меня. Потом меня забраковали и завели граммофон.

       Жених участия в танцах не принимал и всё время сидел с невестой, оживлённо болтая. Наверное, говорил о чём-то смешном, так как Анастасия, уже оправившись от слёз, весело смеялась.

       Наконец, стали расходиться. Максим задержал меня на улице и попросил рассказать ему мою историю более подробно. 

       - Не робей, Андрюша, и не падай духом, - подбадривал меня Максим после моего подробного рассказа, - мы ему такую Татьяну покажем, что он забудет и дорогу мимо её двора! Видали героя? – и  Максим крепко выругался. – Жалко, что уже поздно. Петька, наверное, спит, а то бы мы дошли до него, покумекали.

       К Петьке мы не пошли. 
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       Настало решительное утро. Отец после вчерашней пирушки ещё не поднимался. Мать хлопотала по хозяйству. Настал обычный день, и наступила минута объяснения с родителями. Но я трусил. Трусил, как будто ожидал смертный приговор.

       Не позавтракав, отец ушёл к Ермаковым на похмелье. За ним вскоре ушла с сестрёнкой мать, оставив на моё попечение Митьку. Я вздохнул свободно – как же, хоть и небольшая, но всё же оттяжка от страшной минуты. 

       Я почистил конюшню, поиграл немного с братишкой, а потом достал из потайного места свой дневник. Полистал его. Прочитал последнюю запись от седьмого октября, где было описано сватовство Татьяны кудиновским парнем, и сделал новую запись:

       26 октября. Четверг. Вчера совершилось невероятное. «Продали» в Багаевскую Таську. Не просватали, а именно продали. Продали какому-то богатому багаевскому жениху, и бедный страдающий Яшка – Таськин ухажёр – стал теперь моим товарищем по несчастью. И вот вчерашний случай с Таськой открыл мне глаза на многое – все девчонки или трусихи, или хотят скорее мужа, кто бы он ни был – любимый или ненавистный, из знакомых ребят или совершенно чужой. А может, страх остаться «в девках» толкает их на такое безрассудство? Ведь при мне же Таська падала в истерику, говорила, что она не хочет этого богаевского, что он ей противен!

       Сегодня четвёртый день, как просватана Татьяна. Четвёртый день я не вижу её и четвёртый день страдаю в одиночестве от страшной опустошённости. Наверное, как и Таська вчера, Татьяна три дня тому назад дала против своей воли согласие выйти замуж за нелюбимого. Наверное, как и Таська вчера, она стояла рядом с другим и целовала его под крики «горько».

       Но неужели ничего нельзя сделать, чтобы помешать совершиться такой несправедливости? Можно! Ведь моя судьба находится в руках моих родителей. От них зависит – быть Татьяне моей или потерять её навсегда!… Но откуда они знают, что они держат эту самую мою судьбу в своих руках? Разве я им что говорил? Ведь я даже не намекал им насчет женитьбы.  Быть может, стоит мне только заикнуться, как они немедленно откликнутся на моё горе, пойдут к её родителям, поговорят с ними, и эта несправедливая сделка будет расторгнута. Ведь должны её родители отдать предпочтение мне, так как я имею прав на Татьяну больше, чем этот неожиданный соперник. Так чего же я молчу? Чего я жду? Ведь время идет, а я трушу, как сто тысяч зайцев.

       Но если я такой трус, то почему же, на каком основании я обвиняю во всём Татьяну и Таську? Значит, мне, мужчине, трусость простительна, а они, девчонки, должны быть героями? Эх ты, а ещё называешься мужчиной! А сам, действительно, трусливее зайца!

       Может, на самом деле написать родителям писульку, как советует Даша? Ведь это всё же легче, чем говорить словами. Да и при таком моём состоянии я всё равно ничего путного сказать не смогу.

       Я вырвал из середины дневника чистый листок и начал писать:

                                                             Папа и мама!

       Прошу простить меня за то, что я, вместо того, чтобы поговорить с вами, пишу. Я боюсь, что, находясь в состоянии необычайного волнения, скажу что-нибудь не так, и вы меня не поймёте. Простите меня также и за самую мою просьбу!

       Вы знаете, что я ухаживал за Таней Морозовой. Ухаживание моё было не мимолётное, а чем-то более серьёзным, даже святым. Мы любим друг друга и хотим связать свои судьбы навсегда. Но судьбе было угодно повернуться иначе: сейчас она просватана за другого. Просватана против своей воли. И поэтому я прошу вас немедленного вмешательства, чтобы не дать свершиться непоправимому. Я понимаю, что я ещё молод, что отец Иван не станет нас венчать. Но в этом году этого и не нужно. Я готов ждать год. Готова ждать и Татьяна. Мнение её родителей я знаю и думаю, что если бы вы дали им своё слово, поручились, они бы от тех сватов отказались непременно. Невесту и родителей вы прекрасно знаете. Женить меня рано или поздно вам всё равно придётся. Я думаю, что ничего нехорошего в моей просьбе и непочтительного по отношению к вам нет!

        Если же вы этого не сделаете, жизнь для меня потеряет всякую радость. Если я потеряю Татьяну, я вместе с нею потеряю и жизнь.

        Умоляю вас, пожалейте меня, не делайте мне зла!

                                                                                                                      Андрей. 

       Я переписал записку несколько раз. Истратил на неё  всю середину своего дневника,  и это была окончательная редакция. Теперь осталось только передать послание родителям, но передать так, чтобы они прочитали его не при мне. 

       Вскоре от Ермаковых вернулась мать с тёткой Машей Киселёвой, и они вдвоём занялись на кухне. Я догадался – будут гости.

       - Андрей! – крикнула мать. – Нет воды. Поезжай на речку, привези!

       Помимо своего колодца, мы ещё пользовались водой из речки, которую возили водовозкой. Колодезная вода была немного щелочной и на некоторые хозяйственные надобности непригодна.    

       Я обрадовался такому удобному случаю. За это время придёт с родичами отец, послание моё будет прочитано и обсуждено всеми родственниками, и я возвращусь уже к готовому и, несомненно, положительному результату. Окрылённый надеждами, я запряг в водовозку Ваську, потом зашёл в хату и, по-прежнему робея, отдал записку матери с просьбой передать её отцу. Мать удивлённо спросила:

       - А что это такое?

       Я без ответа поспешил к Ваське, боясь, что мать сейчас же прочтёт послание, так как она была немного грамотна.

       Прежде, бывало, я с бочкой торопился к речке и обратно чуть не вскачь, стараясь как можно быстрее отделаться от этой нудной, но необходимой обязанности. Сейчас же я ехал как можно медленнее, чтобы оттянуть решающую минуту, но  она уже приближалась с неотвратимой неизбежностью.

        Я набрал воды и так же медленно возвратился. Сердце моё трепетало, как осенний, вот-вот готовый сорваться с ветки лист. Гоня с северо-запада низкие, серые осенние тучи, ветер срывал с деревьев последние листья, гнал их по улицам, навевая кучи в затишках и в призаборной пожелтевшей траве. Было холодно, промозгло, неуютно и наводило тоску. Хотелось в тепло и, конечно, сильно хотелось видеть Её.

       В курене у нас творились «содом и Гоморра», так как от Ермаковых все пришли уже изрядно навеселе. Я обрадовался – значит, разговора сегодня не состоится, отец наверняка пьян и ему будет не до этого. 

        Во дворе никого не было. Я распряг Ваську, отвёл его в конюшню и остался там, боясь показываться на глаза родителям. Но вдруг раздался голос матери:

       - Андрей, ты где? – она подошла к конюшне и заглянула в неё.

       - Ты тут, жених? Чего ж ты тут прячешься? Идём свататься!

       Она так и сказала «свататься», но в её словах я почувствовал иронию. Я повиновался и, как побитая собака, поплёлся вслед за ней в курень. У меня от страха останавливалось сердце, а ноги потеряли обычную упругость, словно их набили тряпками или паклей.

       - Не будет добра, - подумал я.

       - Уррра-а-а! – закричали пьяные голоса. – Жених пришёл! 

       Были все свои. Багаевских сватов и большинства родни Ермаковых не было, да и свои были не все. Я поздоровался и стал у печки. 

       - Так, так, сыночек, - начал отец, и я заметил, что он не так уж пьян, - так, значит, захотелось жениться! Что ж, ты прав, рано или поздно, а жениться тебе нужно. Но зачем угрожать нам с матерью: «Если я потеряю Татьяну, я вместе с нею потеряю и жизнь!» Здорово, прямо, как в книжке! А, по-моему, от этого ишшо никто не умирал!… Так вот, сынок, ты думаешь, нам легко с матерью сделать то, что ты от нас требуешь? Ты считаешь, мы с матерью не думаем, когда и на ком тебя женить? Ты думаешь, что ухажёрка твоя только одна свет в окне?… Просваталась, ну и Бог с ней! Значит, она тебя так, дурака, любила!… Ты думаешь, что кто с кем дружит в молодости, так на той и женятся или за того выходят замуж?… Ничего подобного! Вот мы с матерью и не знались до свадьбы, а живём – дай Бог каждому!

       - Да кто она такая? – перебил кто-то из гостей.

       - Да Ивана Ефимовича Морозова дочка, - пояснил отец. – Так вот, сынок, выбрось-ка ты эту дурь из головы. Ты ишшо молод, молоко ишшо на губах не обсохло, а туда же! «Туда же» ты успеешь всегда. Мы и не думали тебя женить не только в этом году, но даже и в будущем, если будем живы. Женить нам тебя сейчас не под силу, не за что! Тебе ведь нечего рассказывать и показывать, ты сам видишь и лучше моего знаешь, какая у нас нужда – ведь у нас всё разорено, хата течёт, амбар тоже, крыша на курене хилая. Только и нового, что конюшня. Но не будешь же ты любоваться на одну конюшню и жить в ней с молодой женой. А сараи, а дроги, а воза? Всё это нужно отремонтировать, привести в порядок, а для этого нужно вот что, - и отец выразительно потёр указательный и средний пальцы о большой.

       - Деньги – вот что! А у тебя их как – густо? Вот когда подправим хоть немного хозяйство, тогда будем думать и о твоей женитьбе. Что же, мы хуже других, что ли, что будем брать невестку в разорённый двор?

       Отец остановился, выискивая, что сказать ещё, а я воспользовался этим, чтобы внести некоторую ясность. Робость моя почти прошла.

       - Почему мама всё время плачет? Что я сделал такого дурного? Я ведь и сам знаю, что в этом году нельзя не только потому, что не за что, но и по моим годам. Я прошу другое, вы сходите к Морозовым и посватайте Татьяну с условием сыграть свадьбу в следующем году осенью или даже ещё через год. Пообещайте им, дайте слово и родители Татьяны откажут тем и будут ждать нас. Ведь сама невеста готова ждать сколько угодно – хоть год, хоть два.

       - Ну кто же так делает, Андрей? Ну хорошо – мы пойдём, поговорим, дадим слово. Предположим, люди нам поверят, что сомнительно, откажутся от тех и будут ждать нас, а ты через год-два возьмёшь, да и передумаешь, и мы останемся в дураках, да ишшо в каких?! Нет, брат, мы на это не пойдём. И вообще, что ты так за ней тянешься, чем она тебя приворожила? Правда, по рассказам, девка неплохая, я её не знаю, но сужу по родителям. Родители хорошие, ничего не скажешь, род хороший. Но ведь таких девчат не она одна. Через год-два мы подберём тебе такую кралю, ничуть не хуже твоей Татьяны, ты потом ишшо благодарить нас будешь, что так повернулось дело. Я, Андрей, понимаю твое сейчас состояние, но это не смертельно. Всё это быстро пройдёт и забудется! На-ка, выпей и успокойся. Пойми – нельзя! Не можем мы тебя сейчас женить и не можем до кого-то идти и что-то обещать. Нехай она с Богом выходит. Человек ей попался хороший и из-за тебя ей не следует его терять!… Пей!

       - Андрюша! – вмешалась в разговор тётка Наташа. – Выкинь ты это дело из головы, послушай отца! Свет на ней клином не сошёлся. Придёт время, и ты найдёшь себе ишшо такую подругу… 

       - Да зачем мне её искать, когда она уже есть готовая?! – немного грубовато ответил я. 

       - Но ты же должен понять, что родителям не под силу! Сыграть свадьбу как-нибудь они не хотят – стыдятся пересудов, сыграть по-людски – не могут. Мы бы могли помочь, но одно то, что у нас затевается  своё, ты знаешь, какое дело, а другое – твой отец ни под каким видом не хочет ничьей помощи даже для хозяйства.

       Это была правда. Отец мой был настолько самолюбив, что за всю жизнь в долг залезал только один раз, когда покупал травокоску, и то не чаял, как быстрей с ним разделаться. Целью его жизни было дотянуться до зажиточного круга станицы. Но это ему никак не удавалось. И к тому же большим препятствием к осуществлению этой цели стала разразившаяся в четырнадцатом году война.

       Щеголяя своей простотой и щедростью, отец, ссужая, бывало, до войны кому-нибудь мешок-два хлеба до нового урожая, возврат этого хлеба считал оскорбительным. «Ничего не нужно, ешьте на здоровье!» - с царской щедростью отклонял он возвращаемый долг. Имея собственную травокоску с конными граблями, отец предоставлял её иногда, после своего покоса, нуждающимся, но никогда за это не брал никакой платы, выговаривая только у просителя доставить косилку обратно в полной исправности.

       - Андрей, - сказал отец, когда я почти через силу выпил стакан вина, - обещаю тебе при всех, когда будем тебя женить через год ли, через два, то на твоей свадьбе я выкачу на двор сорокаведёрную бочку вина и напою всех зрителей под окнами. А сейчас, поверь, - не под силу! Так и передай своей бывшей суженой. Нехай на нас не обижается. Мы не против неё, не против её родителей, но женить тебя в этом году или зимой никак не можем… Всё! Можешь быть свободным!

       Я понял, что из-за пустого тщеславия отца я теряю девушку, подобной которой, может быть, никогда не найду.

       - Андрей, Андрей, - заговорил всё время молчавший дядя Сёма, - ведь тебе же только семнадцать лет, тебе ишшо только через четыре года служить! Ишшо успеешь, брат, надеть хомут.

       - Какой там через четыре года? Может, не нынче, так завтра загремит, - сказал отец, война то ведь не окончена. Так что – вдов плодить?

       Как только они упомянули насчёт военной службы, я вспомнил тёплый сентябрьский день, займище, старуху-гадалку и её бормотание про «казённый дом». Неужели начинается сбываться предсказание старой бабки?

       Итак, приговор произнесён. Приговор окончательный. Против меня вся родня. Если Татьяна не порвёт с Алёшкой сама – всё кончено, она безвозвратно потеряна. Я заплакал, повернулся и вышел во двор. Никто не произнёс ни слова, никто не пытался меня задержать. Что там было после меня – не знаю. Только два дня отец ходил хмурый и не разговаривал со мной, а у матери все эти дни были влажные глаза.

                                                                      30

       В воскресенье, 29 октября, у Ермаковых были сговоры. Не говоря уже обо мне, как о самом близком родственнике, в числе приглашённых были Максим и Василий. Приглашали ещё и городского Володьку, но он почему-то не приехал.

       С женихом из Багаевской приехали три его друга и пожилой, лет за тридцать, хромой гармонист с баяном. Было ли это сделано женихом из-за желания обеспечить своей музыкой все предсвадебные обряды или ему не понравилась моя игра – не знаю. Кроме друзей и гармониста с женихом приехало несколько багаевских девушек – его и Ермаковых родственниц.

       После официального обручения и приличествующего дню угощения все «старые» уехали продолжать сговоры в Багаевскую, а мы, молодёжь, остались одни. Уезжая, дядя Сёма собрал меня, Максима, Дашу и Сёмку и, передавая мне на сегодня старшинство и ключи от винного погреба, попросил:

       - Смотрите – остаётесь за хозяев. А ты, Андрей, ишшо за старшего. Чтобы всё было чинно и благородно, никаких безобразий. Вина берите любого, кроме церковного, сколько нужно.

       Польщённый столь высоким доверием, я пообещал дяде Сёме, что всё будет в порядке.

       После того, как они выехали со двора, я разыскал в толпе зрителей завсегдатая «окон», нашего соседа, уже пожилого казака, - Терентия Гагана – и попросил его:

       Дядя Терёша, вот вам четверть вина, но только прошу вас – наглядывайтесь по-хозяйски на двор и баз, а то как бы зрители каких шуток не выкинули. Знают, что старых никого нет, одна молодёжь, ну и напроказят что-нибудь.

       Дядя Терёша поправил шапку, подкрутил усы и успокоил:

       - Будьте покойны, занимайтесь своим делом, а я вас не подведу.

       Теперь мы могли веселиться спокойно – у дяди Терёши не расшалишься. Он был «штатным» блюстителем порядка на всех подобных станичных гулянках.     

        Открылся бал. Багаевский гармонист на своей диковинной трёхрядке, виденной мною впервые, с бесчисленными, заинтриговавшими меня до болезненной зависти пуговицами, заиграл вальс. Невеста с женихом и другие пары закружились. Я не мог оторвать глаз от баяна. Мне казалось, что из этого трёхрядного чуда извлекаются божественные звуки, невидимыми волнами ширятся, плывут по залу, поднимаются к потолку и увлекают за собой эти воздушные создания в белом, розовом, кремовом, в волнах оборок и в пене кружев.

       Багаевцы подражали во всём городу, причём даже не так Новочеркасску, как Ростову, так как своей торговлей огородной и бахчевой флорой, в чём они были непревзойдённые мастера, они тяготели больше по Дону к Ростову, чем к Новочеркасску. У них в станице ещё до войны появилось электричество и был открыт клуб.

       За вальсом последовали другие танцы, причём городские. Баянист исполнял всё великолепно, так, по крайней мере, казалось мне. Я почти с отвращением вспомнил про свою гармошку, которая сейчас лежала без дела в соседней комнате. Вспомнил и дал себе слово стать в самое ближайшее время обладателем такой же красавицы с перламутровой инкрустацией. Ну, Татьяна, - тогда вспомнишь меня!

       В перерывах между танцами, во время игр, я познакомился со всеми багаевскими гуриями – такими они казались мне в своих воздушных платьях. Они были такие же, как и мы, простые девчата и ребята соседней богатой станицы, отличались от нас только городской одеждой да некоторыми манерами в разговоре, который тоже был похож на городской. Я играл в фанты, целовался в ходе игры со своими новыми знакомыми, смеялся, но совсем отвлечься от своих тяжёлых дум не мог. Все мои мысли были «там».

       Потом получилось так, что мы уже играли вдвоём. Баянист вышел в ту комнату, где лежала моя гармошка, заметил её, установил хозяина и посадил с ней рядом с собой. Потом к нам присоединился со своей балалайкой Васька. 

       - Теперь бы к нашему оркестру да какой-нибудь, пусть завалящий, барабанчик или бубен, - заметил баянист.

       - За этим дело не станет! Максим! – подозвал я к себе Максима, - Попроси Дашу, чтобы разрешила и притащи сюда Петьку с бубном, да прихвати заодно и Жорку – они, наверное, тут же околачиваются под окнами.

       Максим оделся и убежал. А минут через пятнадцать вернулся с Жоркой и Петром с бубном. Успех был потрясающий. Нам аплодировали не только в зале, но и под окнами зрители, кричали «бис». По-видимому, у нас на самом деле получалось недурно.

       Часа в два ночи был ужин, за которым наше трио, без Петра, исполнило несколько песенок, аккомпанируя стройному хору сидящих за столами. Расходились на рассвете. Все в один голос заявили, что такого весёлого вчера они никогда не проводили и не ожидали.
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       Неделя перед сговором  Татьяны была для меня неделей мучительной и безысходной тоски. Я не находил себе места и не знал, что мне предпринимать дальше. 

       Установилась опять тёплая, солнечная погода – «бабье лето», - и почти все станичники работали в садах, за станицей. Пользуясь теплом, скорее спешили убрать сады на зиму – обрезать и закопать лозы в землю. Наш приусадебный сад был уже обрезан матерью при помощи родни. Но закапывать его из-за тёплой погоды было рановато и поэтому делать дома было почти нечего. Подруг Татьяны и её сестры Ленки я не видел уже несколько дней и совершенно не знал, что делается у Морозовых.                            

       Как-то среди недели, пользуясь отсутствием отца, гулявшего у однополчан, я, с ведома матери, оседлал Ваську под предлогом «а то застоялся», поскакал, чтобы развеять тоску, в бешеном карьере сначала по займищу, а потом выскочил в степь и помчал на свой ток.

       День стоял тихий и тёплый. Летела паутина. На юг, с прощальным, тоскливым криком, тянулись треугольные косяки казарок и журавлей. В степи – ни души. Я проехал мимо своего тока шагом и хотел уже повернуть обратно той же дорогой домой, но вдруг, повинуясь какой-то необъяснимой силе, повернул Ваську влево и поехал шагом той дорогой, которой мы с Жоркой летом ходили туда, к ней. Передохнувший после скачки Васька опять начал просить повод, но я сдерживал его и ехал шагом, мысленно переносясь в те недавние, незабываемые дни. 

       А вот и её ток. Копны соломы, под которыми мы проводили с нею чудесные вечера, а иногда и ночи, сейчас были убраны в аккуратный большой скирд, а на их месте густо зеленела ещё не тронутая дыханием холодным дыханием близкой зимы падалица пшеницы, ячменя и ржи. Аккуратная летом, камышовая будка сейчас была полураскрыта. Возле неё сиротливо стояли два каменных зубчатых катка без станков. 

       Я осмотрелся кругом – не видит ли кто меня кто. Но нет – нигде никого. Свидетели только – Васька, летящие в поднебесье журавли и казарки да что-то отыскивающие в отвалах зяби грачи. Я слез с Васьки и заглянул в будку. На полу притоптана солома. В углу валяется пустая бутылка, тут же  

- засохшие корки арбуза. Под застрехой торчит сухой букетик бессмертника и полевой ромашки, быть может, собранных  и связанных в букет её рукой. В другом месте подоткнута тряпочка и черенок от сломанной деревянной ложки. С тоской я посмотрел на эти, наверное, побывавшие в её руках предметы. Потом сел на Ваську и, дав ему волю, помчался, сам не зная зачем, на сад Ермаковых. 

       Ермаковы, с помощью подёнщиц-девчат, зарабатывавших себе на платья и гетры, почти заканчивали обрезку винограда и работали уже почти у самой садовой хаты-землянки. Вместе с ними работали и Даша с Таськой. Завидев меня, они подошли ко мне с тревожными немыми вопросами на лицах – дескать, что такое случилось, по какому случаю я приехал? А девушки-обрезальщицы стали кричать: 

       - Андрюша, айда к нам пашины вязать да помоги нам мочалки на жердях поотрубать, а то не достанем – дюже высоко! – это они намекали на мой большой рост.

       - Да мне, девчата, нельзя нагибаться – поясница болит!

       В ответ – взрыв хохота.

       Сёстры увлекли меня в хату.

       - Как ты, Андрей, приехал кстати – у меня до тебя большое дело. Кое-что касается и тебя с Татьяной, - сказала Анастасия. – Вы пока поговорите с Дашей, а я займусь сочинением.

       Она достала из-за икон клочок тетрадной бумаги и карандаш и стала что-то писать.

       - Так что это ты разъезжаешь? Как твои успехи? – забросала меня вопросами Даша. – А Татьяна тут, в саду. Я сегодня её видела, здоровалась с нею. Ты ехал сюда горой?

        - Горой!

        - А отсюда поезжай низом и обязательно её увидишь!…

        Увлёкшись разговором с Дашей, я не обратил внимания, что Анастасия закрыла лицо рабочим фартуком и всхлипывает. 

        - Плачет день и ночь, а отцу сказать боится.

        - Ну, сказала бы ты, Даша! Ведь ты постарше, училась, имеешь авторитет у отца. Может, он бы и послушался тебя!

        - А ты думаешь, я не говорила? Как-то, было, заикнулась, так ты знаешь, как он на этот авторитет цыкнул? «Это, - говорит, - что за адвокат? Вот возьму плеть, ёрш вам всем в нос». Ну, я и прикусила язык.

        Подождав, пока Анастасия, наплакавшись, кончила писать, я собрался ехать.

        - Оставь нас, Даша, с Андреем одних посекретничать, - попросила Таська, - ты эти секреты знаешь.

        Даша вышла. Анастасия достала из кармана юбки конверт. В нём оказалось несколько бумажек. Она взяла одну и протянула мне. Я вытаращил глаза. Это было удостоверение на моё имя со всеми положенными штампами и гербовой печатью с двуглавым орлом. Внизу стояли подписи станичного атамана вахмистра Карасёва и писаря Журбина. Точно такие же удостоверения были и на Татьяну, Таську и Яшку. Я переводил глаза с бумажек на Таську и обратно. Таська улыбалась.

        - Ну, как, здорово? Бери, но только смотри – никому ни звука! Так просил Ваня. Всё это законно, но нужно, чтобы об этих бумажках не знала ни одна душа. А вот эту записочку передай Якову нынче же!

       - А на словах ничего не нужно?

       - Нет, отчасти он уже знает. А что не знает, я пишу. Теперь слушай дальше. Если Татьяна согласится, то действуйте самостоятельно, нас не дожидайтесь. Мы вас тоже не будем ждать. Наше место назначения – Парамоновские рудники.

       Она назвала мне улицу и номер дома, где они намерены остановиться. Я назвал улицу в рабочем   посёлке Бурусовского рудника, где жили наши знакомые, и вышел из хаты. На меня опять обрушился целый град шуток от весёлых подёнщиц. Улыбнувшись девчатам, я вскочил на Ваську и крупной рысью поскакал по нижней садовой улице домой. Это была именно улица, а не дорога. Она была извилиста и очень узка – еле разъехаться, да и то порожняком.

       Сад Татьяны я знал хорошо по летним его посещениям. Это с него она шла тогда с подругами, когда я увидел её в первый раз. Он лежал сейчас на моём пути там, за пересекавшим улицу переулком. Наш бывший сад лежал ближе к станице. Не успел я поравняться с этим переулком, как увидел Татьяну. Она вела от Аксая своего коня – рыжего упряжного маштака. От неожиданности я так растерялся, что на мгновение даже приостановился. В следующую секунду я хотел или повернуть назад, или  ускакать вперёд. Внутренний голос подсказал мне, что я трушу этого свидания именно из-за того, что я слишком люблю её и мне не хочется её подводить. Ведь сейчас – день, нас могут увидеть работающие в садах. Про наши бывшие отношения знают все. Про то, что она просватана за другого, также всем известно. И что она из-за этого свидания со мной может иметь неприятности от «того».

       И я сделал вид, что просто еду по своим делам. Еду по дороге, по которой ездить никому не заказано. И вот мы встретились. Кони наши мгновенно обнюхались, взвизгнули и подружились. Я слез с коня, и мы пошли рядом.  Мы не виделись друг с другом каких-нибудь десять дней, но мне казалось, что прошли уже целые месяцы. Она заговорила первая.

        - Здравствуй, Андрюша!

        - Здравствуй, Таня!

        Дальше я не знал, о чём с нею говорить. Но так как молчать было неловко, я спросил:

        - Как живёшь, Таня?

        - Да как живу? Живём помаленьку! А как ты?

       - А я, Таня, до сих пор не могу придти в себя, и мне просто не хочется верить в то, что произошло, - с мягкой укоризной, чтобы не обидеть её, сказал я. 

       - Андрюша, ну как ты можешь обвинять меня, когда виноват сам. И я не знаю, ты сам не хочешь меня или меня не хотят твои родители? Хотя, в конце концов, это всё равно! Меня просватали за Алёшку насильно. Я за него не хочу. Я не знаю, как буду жить с ним – он мне постыл. Я вся исплакалась, но я бессильна что-либо сделать сама – я не могу ему отказать, - и столько было горькой обиды и отчаяния в её словах. Она поднесла фартук к глазам.

        - Послушай, Таня, мне очень нужно с тобой о многом поговорить. Но здесь мы не можем, нас могут увидеть. Ты сегодня будешь ночевать дома или здесь?

        - Поеду домой.

        - Свидеться вечером с тобой никак нельзя?

        - Нет, Андрюша! Он ходит каждый день. Как же я могу выйти из куреня, ведь это же не на пять минут?

        - Тогда, Таня ответь, ты согласна на всё, чтобы быть моей, а не его?

        - Согласна на всё, даже не спрашивая, как и что!

        - Спасибо, Танюша, за доверие. Я сейчас, как приеду домой, напишу тебе письмо и опишу тебе один план нашего с тобой спасения. Обдумай его хорошенько и, если с ним согласишься, немедленно ответь. Но только как передать тебе это письмо? Через Ленку можно?

        - Нельзя – её на «улицу» не пускают. А ты брось своё письмо через забор на крыльцо куреня, как только на колокольне пробьёт последний, десятый час. Я буду следить и слушать и сейчас же выйду на крыльцо и подберу.

        - Правильно, великолепно! Так смотри же – с последним ударом десятого часа записка летит на крыльцо.

        До сада оставалось совсем немного. Я попрощался с Татьяной, вскочил на Ваську, отпустил поводья и привстал на стремена. Васька понял, что от него требуется, и взял крупной рысью. 
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                                                                            «Дорогая Таня!

       Пишу тебе это письмо после минутного, но такого радостного свидания с тобой. Этим письмом я искренне и честно посвящаю тебя в наши семейные суждения о тебе. Обо всём этом я хотел сказать тебе лично, но так коротка сегодня была наша встреча, что я вынужден всё рассказать в письме.

       Мои отец и мать, особенно отец, наотрез отказались идти к вам на перебой. Они не хотят этого делать не потому, что они не хотят тебя. Их нежелание объясняется следующими причинами.

       Я никогда не ожидал, что так внезапно может наступить катастрофа. Считая тебя уже своею, я ничего родителям не говорил. Они узнали от меня про наши серьёзные отношения только на второй день нашей трагедии. Узнали и отказались. Отказались по причине того, что ты уже просватана, что у них нет никакой надежды на успех, что твои родители могут им вежливо отказать. А это для них, особенно для отца, было бы величайшим позором. И я верю в это – отец мой слишком самолюбив».

       Дальше я писал Татьяне про свой несовершеннолетний возраст как основную причину нашего несчастья. Про нашу бедность, про разорённое хозяйство, не позволяющее ни в этом году, ни в будущем никаких, даже малых, пиршеств, а не только свадьбы. Писал о том, что отец не хочет связываться со скандалистами Артёмовыми, с которыми у него уже был когда-то скандал из-за свиней. Писал про то, что родители журили меня за то, что я молчал и ничего не говорил им раньше, когда к Татьяне ещё никто не сватался.                                                                                                                                                        

       «…Вот, Таня, основные причины, из-за которых я могу лишиться тебя. Мне больно. Я не нахожу себе место. Ты мне сделала зло, родители тоже. Почему? Во имя чего? Если ты действительно любишь меня, наберись мужества, откажись от Алексея, и страдания наши кончатся сразу. Скажи ты ему сама, что он тебе не люб, что тебя за него отдают насильно. Быть может, он поймёт и отстанет от тебя. Но, если и это не поможет, у нас с тобой остаётся один выход.  Правда, это крайность, но вполне осуществимая, если мы, конечно, проявим смелость, настойчивость и твёрдость. Это единственное, что нас может спасти.

       Давай уйдём из-под родительского крова хотя бы на время. Иного выхода нет. Если ты веришь мне, во всём доверяешь, то давай немедленно согласие. Сам я готов хоть сейчас, даже есть документы как на меня, так и на тебя. Остановка только за тобой, но о документах – молчок, никому ни звука.

       Берём с собой только самое необходимое из одежды. У меня есть немного денег, которых хватит и на дорогу, и на первые две-три недели жизни. Поедем на рудники к нашим знакомым, поживём у них день-два, затем поищем квартиру и работу. Работы я никакой не боюсь, да и ты не белоручка. Мы поработаем так до весны, до тех пор, пока мне не исполнится восемнадцать лет. После чего мы идём с тобою в церковь, и тогда уже нас не разлучат никакие земные силы. Пусть у нас не будет весёлого сговора, грустного девичника, пусть не будет шумной свадьбы, но зато мы тогда будем уже законно вместе навсегда.

       А можно сделать и так. Не нужно нам уходить ни на какие шахты. Давай уйдём дня на три в сады, хотя бы в вашу хату. Ведь тогда сам Алёшка, если у него есть хоть капля мужского самолюбия, вынужден будет из-за позора отказаться от тебя, как от «опозоренной», а нашим родным ничего не останется делать, как только нас поженить.

       Решай, Таня, слово за тобой. Сделать ещё что-либо от меня зависящее, но не такое страшное и рискованное, я не в состоянии. Твой «почтальон» будет находить меня по гармошке. Вечерами я буду находиться на незабвенной «улице», где произошло наше с тобой такое замечательное, но такое короткое знакомство.

                                                                                              Твой Андрей»

       Не запечатывая письма, я стал размышлять – правильно ли я поступаю, обрекая её и себя на такой рискованный, полный всяких неожиданностей и лишений шаг, пусть даже в сады. Конечно, это безумие с моей стороны подвергать девушку всяческим испытаниям и лишениям. Но с другой стороны, должен же я как мужчина что-то предпринять, иначе в её глазах я потеряю всякий авторитет и уважение. 

       А не лучше ли мне самому пойти к родителям Татьяны и поговорить с ними. Не выгонят же они меня в шею. Если бы я был уверен в успехе, то пошёл бы, конечно, без всяких колебаний. Но у меня на этот успех совершенно нет никаких шансов. От того, что в случае отказа я стану посмешищем на всю станицу, самолюбие моё уже начинало страдать. Горд и самолюбив был не только мой отец.

       Видя меня за писаниной уже который час, мать поинтересовалась:

       - Письмо что ли строчишь, уж не ей ли?

       - Ей, мама, ей! Приходится действовать самому, раз вы отказываетесь, раз вы не хотите мне счастья. Скажите – почему? Почему вы не хотите пойти посватать Татьяну? Почему упрямится отец? Что за причина, в конце концов? Ведь не может же быть, что только из-за того, что мало денег да раскрыт сарай, на котором и крыша-то камышовая. Нет – это только отговорка!

       - Не знаю, Андрей, не знаю! Говори с отцом сам, а меня он и слушать не хочет.

       - Нет, мама, уж если вы не можете повлиять на отца, то я – тем более. Вот и приходится мне действовать самому. 

       - Интересно знать, как же это ты сделаешь?

       - Да вот так – возьму Татьяну за руку и к отцу Ивану: «Венчай, - скажу, - батюшка, раз родители не хотят по-хорошему». Метрические-то книги у него в церкви. 

       - Дурак ты, Андрюшка, дурак! Да разве поп станет тебя венчать без нашего согласия? Да и не только согласия, а и по годам. Ведь сколько раз тебе говорить – когда исполнится восемнадцать лет! А тебе хоть кол на голове теши!

       Я всё забываю, что я ещё «несовершеннолетний», хотя почти уже год, как служу, отбываю «сидёнку». Значит, служить можно, а жениться нельзя. Кроме того, на вступление в брак, помимо всего, требуется ещё согласие родителей. 

       Итак, всё! Остаётся только надежда на побег, иного выхода нет!

       Вечером я пошёл к Максиму и рассказал его про сегодняшнюю встречу в садах.

       - Разговаривать с нею не было времени, так я настрочил ей письмо. Дай мне, пожалуйста, иголку с ниткой и кусочек чего-нибудь тяжёлого, хоть гвоздь, нужно прицепить к письму. Я забыл это сделать дома, а то ещё не долетит.

       - Да на что тебе иголка с ниткой? На вот кусочек сахара, вложи в конверт. Вот тебе и устойчивость без всяких гвоздей.

       Сделав так, как подсказал Максим, я положил готовое к «отправке» письмо в карман, и мы пошли к Яшке. Ему нужно было отдать Таськино письмо. Яшка теперь на площади бывал редко и проводил свои вечера с друзьями большей частью у себя дома за стаканом вина, стараясь этим глушить своё горе.

       Нашему приходу он очень обрадовался. Обменявшись с ним последними планами и надеждами, мы ушли к себе на «улицу». Не увидев тут ни одной подруги Татьяны, но получив от других девчат выговор за то, что без гармошки, я сдал Максима своей двоюродной – Нюре Черемховой, а сам пошёл к ней. До установленного времени передачи письма оставалось около часа, но мне нужно было сделать предварительную разведку.

       У Татьяны горел огонь и в курене, и в летней хате. Чтобы как-то убить время, я стал прохаживаться по другой стороне улицы  мимо их двора взад и вперёд, стараясь не обратить на себя внимание редких прохожих. Огонь в летней хате, наконец, погас. Проходя мимо двора в который раз, я заметил, что у больших ворот со стороны двора вроде маячит человеческая фигура, но я не придал этому значения. Перед условленными десятью часами я старался держаться поближе ко двору, чтобы не опоздать к последнему удару колокола. 

       Но вот на колокольне начало бить десять. При девятом ударе я быстро пересёк улицу, а при десятом швырнул конверт через забор на крыльцо. Чуть уловимый звук о пол крыльца заключённого в конверт сахара-балласта убедил меня, что почта доставлена по назначению, и я быстро перебежал на исходную точку, чтобы оттуда проследить, что письмо точно попало в руки адресата. Вдруг одновременно кто-то вскочил на крыльцо со двора и кто-то вышел на крыльцо из куреня.

       - Не трогайте, папа, это мне! – ясно услышал я голос Татьяны.

       - Я тебе дам «мне»! Я тебе дам!

       Короткая борьба, и обе фигуры скрылись в доме. Всё стихло, а я побежал прочь.

       - Вот это да! Ведь это же отец Татьяны, и записка моя определённо попала ему в руки. Значит, замеченная мною фигура был отец. Он заметил меня, узнал  и решил проследить, с какой целью я здесь торчу. Вот влип, так влип! Вот не везёт, так не везёт! Помимо того, что все мои планы раскрыты и теперь рухнули окончательно, ведь я подвёл человека, писаря. Скандал! Какой скандал! Дело может дойти до атамана. Но ведь, сочиняя письмо Татьяне под влиянием переживаний и надежд, я мог и наврать, наобещать чёрт знает что, - успокаивал я сам себя. - В общем, в случае чего, я откажусь от всяких документов, скажу, что набрехал. А о побеге уж и помышлять нечего. Ведь теперь всем будет известно, где нас нужно искать.

       Я никак не мог уснуть. Ворочаясь с боку на бок, я заметил, что мать проснулась и, чувствуя, что я не сплю, стала что-то шептать сонному отцу. Тот сердито пробормотал и захрапел опять. Забылся я немного только к утру, но и тут мне не дали покоя снившиеся кошмары. То за мной гонялись какие-то ребята с палками, то передо мной стоял бедный писарь Ваня и потрясал какой-то бумажкой. То снилась плачущая Татьяна, то грозно вопрошающий её отец, то Таськин жених. 

       С дрожью от предстоящих неприятностей я поднялся утром и занялся своими утренними обязанностями. Прогнал скот на попас, вычистил конюшню, напоил коней. Сели завтракать. Всё было тихо. Отец молчал, мать тоже. После завтрака я поднялся к Максиму, но его дома не оказалось. Куда же пойти, от кого что узнать? Я пошёл к Ермаковым. Девчата были дома и все трое – третья Клавка -занимались уборкой. Я рассказал им про свою вчерашнюю неудачу и краткое содержание письма. Таська ахнула и набросилась на меня:

        - Да ты знаешь, что ты, идиот, наделал? Ведь ты подвёл братишку! Где эти бумажки, которые я отдала тебе вчера?

        - Вот, у меня!

        - Отдай их сейчас же мне обратно, раз ты не умеешь держать язык за зубами!

        - Да ты что, Тася?

        - Отдай! Отдай ради Бога, Андрюшка! Неужели ты не понимаешь, что натворил? Зачем ты упомянул о них в своей записке?

        - Но ведь ты тоже, наверное, упомянула о них в своей Яшке?

        - Нет, я Яшке о них ничего не писала. Я не такая дура, как ты!

        - От дуры слышу! И прошу, поосторожней в выражениях, а то я тебе такого идиота да дурака дам что…

        - Подумаешь, какой умный! Отдай сейчас же бумажки!

        Даша с Клавкой хохотали. Это была одна из наших частых ссор, кончавшихся немедленным миром, как и сейчас. Отдавая ей свои удостоверения, я попросил:

        - Пусть их возьмёт Даша и спрячет у себя, может быть, и пригодятся ещё. Так это точно, что у вас двенадцатого свадьба?

        - Конечно, точно!

        - А почему так скоропалительно?

        - Спешит жених – боится, как бы я от него не сбежала. Боится и своего соперника-тёзки. Так что, братишка, с этого воскресенья решится моя судьба – или бежать с нашим Яшкой, или быть мне за багаевским.  
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       День прошёл спокойно. А ведь если бы родители Татьяны подняли из-за письма шум, новость бы эта в этот же день облетела станицу и обязательно дошла бы до моих родителей. Но ни днём, ни за ужином ни отец, ни мать ничего мне не сказали. Я сгорал от нетерпения скорее узнать, что же всё-таки произошло в семье Татьяны из-за моего письма. Вечером, взяв гармошку, я пошёл к друзьям. По случаю завтрашнего воскресенья все ребята были дома. Я рассказал им про вчерашнюю свою неудачу. Они смеялись и называли меня шляпой.

       - На «улице», сразу же по приходу, Груня и Маруся оттёрли меня от ребят и стали спрашивать:

       - Ты, Андрюша, бросал вчера вечером на крыльцо Татьяны письмо?

       - Бросал.

       - А зачем ты положил в конверт кусок сахара? Ты знаешь, что ты наделал? Ведь письмо поднял дядя Иван и не отдал его Татьяне, а открыл сам и признал, что это – присуха, что кусок сахара наговорен.

       Я остолбенел и сразу понял, какую допустил непростительную оплошность, впихнув в конверт вместо безобидного куска угля или какого ржавого гвоздя кусок сахара – продукта. Никогда бы в жизни не согласившийся ни на какие старушечьи заклинания, я невольно, сам того не подозревая, стал в глазах не только Татьяны, но и её родителей, человеком, занимающимся чёрт знает какой мерзостью.  Я стал объяснять девчатам, с какой целью был положен в конверт этот злополучный, но совсем невинный кусочек рафинада. Они стали хохотать.                       

       - Правда?! Так неужели у тебя  не нашлось для этого чего-нибудь другого, ну хотя бы камешка?

       Я рассказал, при каких обстоятельствах посылал письмо и позвал Максима в свидетели.

       - Скажи, Максим, девчатам, для чего я вчера положил у вас в записку к Татьяне кусочек сахара?

       - Как это для чего? Для того, чтобы письмо было тяжелей и долетело до крыльца.

       - А вот Татьянин отец посчитал это за присуху.

       - Тю-ю! Да он что – сказился? Неужели он, старый дурак, подумал, что Татьяна станет жрать этот заваленный, грязный кусок сахара? – в состоянии сильного возбуждения Максим в выражениях не стеснялся.                                        

       - В общем, получилось так, - стала рассказывать Груня, - дядя Ваня вышел во двор закрыть ворота на засов. «Смотрю, - говорит, - раз прошёл человек мимо двора, второй, третий, потом ишшо. Стал я присматриваться. Э-э-э, да ведь это бывший Танькин кавалер! Что же ему тут нужно, - думаю,  - Татьянка дома, шьёт. Вымануть её на улицу он никак не может – мы не пустим. Значит, что-то другое. И вдруг меня как дрыном кто по голове – да это же он не иначе, как ворота хочет облить дёгтем и выслеживает подходящий момент. (В станицах было в обычае мазать девушкам-изменницам дёгтем ворота, и это считалось величайшим позором для неё). Ну, - думаю, - братец, попробуй только мазни! Перебежал я от ворот к калитке, присел на корточки и стал наблюдать. Прошёл он ишшо раза три и остановился. Я сижу, не дышу. Начали бить часы, и тут он шибко-шибко перебёг улицу прямо к нашему забору и что-то швырнул на крыльцо. Я туда. Оказался конверт. А тут Танька из куреня выбегает и стала у меня этот конверт отнимать. Ну, и завязалась у нас с нею драка. Да, спасибо, я отнял, а то ишшо чего доброго! Так вот, - думаю, - какой тут дёготь, когда затевается дела ишшо похляшше! Присуха!»

        Настала наша очередь с Максимом смеяться до икоты.

        - Это нам всё Татьянка рассказала. Ну, так слухайте дальше. Дядя Ваня письмо твоё читать не стал, а бросил его прямо в плитку вместе с сахаром, помочил руки святой водой и окропил ею же то место на крыльце, где упало письмо, а потом ишшо курил ладаном и читал молитвы. А Татьянку предупредил, чтобы была поосторожней и ничего не брала из съестного из чужих рук, даже семечек. 

        - Мы опять начали смеяться.

        - Ну, а Татьяна что думает насчёт этого сахара?

        Она в недоумении. Она верит и не верит. Да если бы вы сейчас не рассказали нам про эту сахарную историю, мы тоже бы, пожалуй, поверили, что это с целью присухи. Ну надо же додуматься! 

        - Так, значит, никто не знает, что было написано в письме? – с облегчением спросил я.

        - Нет, ведь он сразу же бросил его в плитку.

        - А Алёшка знает эту историю?  

        - Нет, не знает. Его вчера у них не было. Да он и не узнает. Дядя Ваня строго-настрого запретил, чтобы это никуда не вышло. Знаем только от Татьяны вот мы с Марусей.  

        - Девчата, я вас очень прошу, постарайтесь сегодня же рассказать Татьяне про этот сахар. Пусть она, ради Бога, ничего плохого не думает.

        - Сейчас же побежим и расскажем – то-то будет смеху! Но только ты сначала сыграй, а мы немного потанцуем. И ты не уходи, мы принесём тебе целую кучу новостей.

        Поплясав, они убежали, а я стал играть другим.

        Безусловно, бывшая на каждой «улице» сестра Алёшки Нюрка не могла не обратить внимание на мои частые разговоры с подругами Татьяны, и, конечно, Алёшка догадывался, что против него что-то замышляется. Но как он смотрит на это, ни разу подруги Татьяны мне ничего не говорили. И им, по-видимому, на этот счёт ничего не говорила и Татьяна.                       

        Их долго не было. Наконец, когда «улица» стала редеть, они появились и отозвали меня в сторону.

       - Ну, так вот, Андрей, рассказали мы всё Татьянке. Так она, бедная, хоть отсмеялась от души за эти десять дней… Теперь слушай дальше. Ты уже, наверное знаешь, что завтра у Татьяны сговоры. Так вот, если ты хочешь увидеть её, то это самый подходящий момент.     

       - Как? На сговорах?! Да вы что, девчата? Да ни за что! Да ни за какие посулы я не зайду к ней в курень!

       - Подожди, не кипятись, - рассмеялись они, - ты сначала послушай. Не надо тебе идти в курень, ты спрячешься в конюшне. Да, да, в конюшне! Расположение в ней ты знаешь – направо стоит маштак, а налево – сани с ящиком.

       - Я знаю эти сани.

       Действительно, мы не раз с Татьяной спасались в этой конюшне и в этих санях от дождя, давая себя на растерзание комарам.

       - Так вот, зайди в конюшню, она не будет замкнута, прикрой за собой дверь и жди Татьяну.

       - Вот так смело? А вдруг отец или брат?

       - Ну, чудак-человек! Да их же никого не будет, они же все будут у сватов. Татьянка остаётся дома за старшую, а Гришку с Ленкой и колом ночью на двор не выгонишь.

       Я всё понял.

       - А не опасно это, девчата? Я не за себя беспокоюсь, а за Татьяну. Ведь Алёшка может спохватиться её, пойдёт разыскивать, нигде не найдёт и, конечно, догадается, что тут что-то неладно.

       - Ну, прямо ты, Андрюша, чудак! Да иной бы нарочно старался делать так, чтобы заметил жених и, в конце концов, плюнул и отстал. Ты ведь учти, что на сговорных своих вечерушках невеста почти не бывает в зале с гостями и женихом, а всё время хлопочет насчёт ужина для жениха и приглашённых гостей, а помогают ей тайные подруги, вроде нас с Марусей. Татьяна может пробыть с тобой в конюшне очень долго, и никому в голову не стукнет, что она не пирогами занимается, а свиданничает со своим бывшим ухажёром. А уж пирогами будем заниматься мы и попутно следить, чтобы к конюшне и  близко никто не подходил. А как это – это уже наше дело. Только чур – фунт пряников за тобой!

       - Девушки, два фунта! Ну и черти! – с восхищением удивлялся я. – Самого чёрта обманете! И где только вы учились этой премудрости?

       - Нужда научит не только этому! – смеялись замечательные мои сообщницы-заговорщицы. 
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       Понятно, с каким волнением я стал дожидаться этого час тому нежелательного завтра. Ни одним словом я не проговорился об этом своим ребятам, опасаясь, что они могут проболтаться и провалить это дело, которое было так гениально просто и безопасно. А если и опасно, то в мою же пользу. Ведь в случае чего Алёшка узнает про это свидание, он откажется от Татьяны.

       На другой день вечером, когда, когда курень и хата Морозовых пылали парадными огнями, а под окнами, во дворе и за двором была масса любопытной публики, когда шла ещё официальная часть сговор и в доме сидели сваты и когда улица переместилась с обычного переулка ко двору невесты, пошли туда с гармошкой, балалайкой и бубном и мы.

       Я играл станичные страдания. Петро и Васька аккомпанировали, а Жорка, подбирая куплеты на злобу дня, подпевал:

                                                                        Пройду мимо, пострадаю, 

                                                                        Про любовь свою узнаю!

       По пути к нам со всех сторон присоединялась ещё молодёжь, торопившаяся туда же, куда шли мы.

                                                                        Сколько б я не сватался,

                                                                        Сколько б не старался,

                                                                        Все труды мои пропали -

                                                                        Холостым остался.

       Жорка на минуту умолкал. Наше же трио, не переставая, продолжало слаженный ритм незамысловатой мелодии, в которой отчётливо выделялись переливы моей гармошки. Я вошёл в раж, Жорка тоже.

                                                                         Как за речкой за рекой

                                                                         Туман расстилается,

                                                                         Не моя ли ухажёрка

                                                                         Замуж собирается?

        Подпевали Жорке все, кого мы увлекли за собой.

                                                                         Мою девушку сватают,

                                                                         Я иду на перебой, -

выводил красивый Жоркин тенор, а остальные подхватывали:

                                                                         Возьму гармошку-двухрядку,

                                                                         Всех товарищей с собой.

                                                                         Кочеточки кукареку,

                                                                         Прощай, милая, до веку!

        Возле двора Татьяны не пройти. Играло несколько гармошек. Мы остановились, и я с места в карьер начал играть плясовые, стараясь со своими оркестрантами покрыть и звуки гармошек, и сам шум громадной толпы, чтобы услышала Татьяна. Но вот весь старший состав сговор вышел из куреня и с песнями и танцами направился к жениху. Часть зрителей хлынули следом за ними. Оставшаяся молодёжь устремилась кто под окна, кто в курень. Татьяна открыла бал. Играл Дмитрий Панарин, тот самый, который оказал мне на «Алексея» медвежью услугу, в результате которой пострадал мой пиджак. 

       Так как отвлечь теперь публику от окон было невозможно никакими гармошками в мире, мы, гармонисты остались не у дел, что было мне на руку. Я отдал гармошку Жорке и смешался с толпой. Потом слез с крыльца и, соблюдая осторожность, пошёл за курень. Ко мне подскочил ошеломлённый непривычным множеством людей старый мой приятель Шарик, угадал меня, радостно лизнул руку и стал ласкаться. Убедившись, что никого рядом нет, я юркнул в чуть приоткрытую дверь конюшни, ударившись впопыхах лбом о дверной косяк. Прикрыв за собой дверь, я ощупью добрался до знакомых мне саней. В них лежало свежее сено и какая-то одежина. Видно, её положила Татьяна.

       Я приготовился ждать. На моё счастье, стоял, как и все последние дни, тёплый вечер, так что ждать было можно. Всё было тихо. Только со стороны куреня доносились приглушённые звуки гармошки, стук каблуков об пол да невнятный гомон «оконной» публики. В базу, по соседству с конюшней, сопели и пережёвывали свою жвачку быки и коровы. Переставший жевать при моём появлении конь опять мирно хрустел сеном и пофыркивал.

       Прошло несколько томительных минут, и вот, наконец, послышались осторожные шаги и чуть слышный смешок, и на фоне дверного проёма я сразу узнал Татьяну. Кто-то остался за дверью и, прошептав что-то Татьяне в дырку для ключа, удалился. Татьяна приблизилась к саням и стала ощупью их исследовать. Я схватил её за руку и потянул к себе.

       - Ой! – испуганно прошептала она. – Ты уже тут? Ты что – прямо на сене? Я же приготовила матрасик и одеялку, а то всё-таки прохладно. Поднимись, я расстелю, а то мы будем все в трухе, как бык в репьях, и я сразу же засыплюсь.

       Я привстал, она всё расстелила, потом заложила дверь на засов. В следующую минуту мы уже лежали с нею на матрасе и, сцепившись друг с другом без слов, застыли в нескончаемом поцелуе.

       - Милый мой, золото моё, драгоценный мой! Неужели это ты? Неужели я с тобой, - страстно шептала Татьяна, плача радостными слезами, - неужели мы опять вместе?

       В следующее мгновение мы потеряли всякое самообладание и благоразумие. Сдерживаемая в течение полугода страсть прорвалась. И не было в мире такой силы, которая могла бы её унять. Это было состояние неизъяснимого блаженства, счастья. Состояние, когда теряется разум и воля, а бренное бытие подчиняется не голосу рассудка, а только лишь первобытным инстинктам.

       Но прошло несколько минут и мы, тяжело дыша, отодвинулись друг от друга и в смущении молчали. Не видя её лица, я не знал, молчит ли она от смущения или, быть может, сердится на меня за слишком нахальный мой порыв. Но это было только одну минуту. Я схватил её опять и опять начал в исступлении целовать. 

       - Не сердишься? – спросил я.

       В дверь раздался слабый стук три раза.

       - Это мне, - прошептала Татьяна. – Вот что, Андрюша, если ты хочешь провести со мной этот вечер, наверное, последний в нашей жизни…

       - Хочу ли я? Таня, милая, да как ты можешь спрашивать такое? Только бы ты сама не засыпалась.

       - Я сейчас пойду в курень. Одним словом, покажусь там, побуду с минуту и опять сюда, а ты на всякий случай заложи дверь и никому не отзывайся. Я же, когда вернусь, то постучу три раза подряд, а немного погодя ишшо два раза. Тогда открывай.

       Она поцеловала меня. Я отложил ей дверь, и она, озираясь по сторонам, вышла из конюшни. Я закрыл за ней дверь и, водворив засов на место, растянулся на санях в блаженном оцепенении, не веря, что это явь, а не сон. Минут через десять, по установленному стуку, я открыл дверь и впустил Татьяну. 

        - Ну, как – на Шипке всё спокойно? – спросил я. Она не поняла. – Как там, в курене, никто не догадывается?

        - Да ты что! Там такое творится, что и не разберёшь! Жених сидит, щёлкает семечки, разговаривает с ребятами, мельком посмотрел на меня. Да где там ему догадаться? Да и вообще, разве можно представить такое нахальство, такую дерзость с моей стороны?

        - Да-а! Ну и бабьё – у вас только уроки хитрости брать. Кто это придумал?

        - Всё время, Андрюша, я ломала голову, как встретиться с тобою. Но, веришь, никак было нельзя. Ну, вот и надумала, когда будет шумно и людно. А ведь хорошо придумала, правда?

        - Да уж куда не хорошо – под самым носом у жениха! Милая моя, неужели я тебя, такую умницу, потеряю?

        Я обнял её и стал рассказывать о своём несчастном прозябании с того дня, как её просватали. Как я ходил мимо их двора, как Груня и Маруся передавали  мне скудные и печальные новости про неё. Рассказал про сговоры у Ермаковых, про план побега на шахты. О том, что есть документы. Про свой разговор с родителями и про упорство отца. Рассказал, что я ей писал в том неудачливом письме.

        Зажимая рот, она стала смеяться и рассказала, как отец в тот вечер заметил меня и, заподозрив меня в намерении вымазать дёгтем их ворота, стал за мной наблюдать. Как она несколько раз выходила на крыльцо, чтобы предупредить меня, но не смогла. Как она кинулась отнимать у отца письмо и как он, не читая его, сжёг, а потом окропил всё святой водой и окурил ладаном. 

       - А ты сама что подумала о сахаре? 

       - Пока мне не сказали девчата, зачем он был вложен в конверт, я была просто в недоумении. Я верила отцу и не верила, всё думала, каким же образом ты хотел меня присушить через этот грязный кусочек сахара? А оно вот что! Ну, и додумались же вы с Максимом!

       Я рассказал ей, как ездил к ним на ток, как с тока, повинуясь какому-то предчувствию, что увижу её, поехал на сад к Ермаковым, хотя делать там мне совершенно было нечего… 

       - Вот, Таня, вся моя история. Рассказал я тебе всё. Теперь ты суди сама – больше того, что я тебе предлагаю, сделать ещё что-либо я бессилен. Неужели с твоей стороны нет никакой надежда?

       - Нет, Андрюша, никакой! Если бы пришли ваши и поговорили с моими родителями, да и то навряд ли, что изменилось. А может быть, и вышло. Ты и твои родители нашим нравитесь больше. Но ведь ваши же ни слова? А на мои просьбы не выдавать меня замуж ишшо год, наши говорят: «Ты откажешься от этих и будешь ждать своего Андрея целый год, а ему попадёт какая-нибудь вожжа под хвост, вот и сиди тогда, вековуй. А этих сейчас упустим. Да кроме тебя, - говорят, - у тебя ишшо вторая сестра подрастает, а через год сразу вас двоих выдавать будет тяжело».

       - А сколько Ленке?

       - Шестнадцатый!

       - А как же ты думаешь жить с Алексеем, если он тебе не нравится? Ты его даже назвала постылым!

       - Не знаю…Не знаю! – и она начала плакать. Я гладил её по голове и успокаивал.

       - А как ты всё-таки смотришь насчёт побега?

       - Ради тебя, Андрюша, я согласна на всё, согласна хоть на край света! Но как это у нас всё получится? Ведь это только кажется, что всё просто, а на самом деле… Чужие люди, чужой дом, ничего у нас нет, ни ложки, ни кастрюльки, ни послать нечего, ни одеть. Я боюсь, Андрюша! И боюсь не так за себя, как больше всего за тебя. Не дай Бог, настанет время, и ты сам проклянёшь тот час, когда тебе пришло это в голову. Ведь ты это делаешь сгоряча, от отчаяния. Я верю тебе, что ты меня любишь, но ты же сам говорил, что «с милым рай и в шалаше» - это только в книжках да в песнях, а на самом деле…Я за эти две недели сто дум передумала про всё, как будто бы прочитала эту неполученную от тебя записку. Знаешь – страшно! Да я и не верю в то, что Тася с Яковом это сделают. Это они тоже сгоряча.

       С минуту мы сидим молча, погружённые в невесёлые думы.                          

       - Ты права, Таня, тысячу раз права. А как ты смотришь вот на это?

       И я рассказал ей про предложение Петра «проучить» Алёшку так, чтобы он забыл, где и двор её находится.

       - Нет, Андрюша, не делай этого сам и не позволяй этого и другим. Ведь это же – тюрьма. Нет, нет, прошу тебя, не делайте этого. Мне не его жалко, а тебя. Ведь зная, что Алёшка твой соперник, тебя сразу же свяжут.

       - Да, Таня, и сейчас ты права.

       В течение этого незабываемого вечера она несколько раз уходила от меня, чтобы показаться на глаза жениху. Крутилась там несколько минут и приходила ко мне вновь. Как это ей удавалось, как она не боялась разоблачения, я поражался. Один раз, придя из куреня, она, еле сдерживая хохот, рассказала, как из «подоконной» публики заметили, что она слишком часто ныряет к сараю и бросили вслед: «У невесты от радости, наверное, живот расстроился – одно бегает под сарай!»  

                                                                                        35

       Наше такое беспрецедентное по своей дерзости, но такое восхитительное свидание близилось к неизбежному и неумолимому концу. Ещё несколько минут, и она уйдёт, уйдёт от меня навсегда! Через несколько минут я тоже уйду отсюда, уйду в тоскливое одиночество, в душевный холод, мрак и пустоту. И мне хотелось в эти последние минуты навсегда, на всю жизнь впитать в себя теплоту её тела, вобрать в себя аромат её волос, озвучить в себе милый тембр её голоса. Я крепко, до боли, сжал её в своих объятиях, словно хотел растворить её в себе всю, без остатка. Я с бешенством стал целовать её лицо, руки, глаза, волосы, ноги, колени… 

       С этого вечера, когда мы стали с нею как муж и жена, я полюбил её ещё больше. Но и почувствовал, что потерял. Почувствовал это особенно в тот момент, когда она взяла мою руку и положила в неё перстень, мой золотой перстень, который я ей так недавно подарил. Я было запротестовал, но она настойчиво зажала мне его в моей руке.

       - Возьми, мой любимый, возьми! Если мне суждено стать Алексеевой женой, я не хочу, чтобы он видел это и попрекал меня в моих святых чувствах к тебе… Милый мой Андрюша! Как я рада, что вижусь сегодня с тобой!

       - Верю, милая, верю! Но как же ты теперь будешь отчитываться перед ним за сегодняшний вечер?

       - Да уж всё равно! Как говорится, «семь бед – один ответ». Ведь он же знает, что я с тобой гуляла целых полгода. Знает, что он мне не мил, а лезет. Ведь не я же вешаюсь ему на шею, а он лезет ко мне, лезет нахально! Ведь сколько раз я просила его отказаться от меня, говорила, что не люблю его, что жизни у нас всё равно не будет. А он смеётся и говорит: «Ничего, полюбишь, куда ты денешься?!»… Ну, Андрюша, мне пора. Ишшо раз придти к тебе я уже не смогу. Вечерушка скоро кончается и мне уже никак нельзя будет вырваться из куреня. Если представится ишшо такой случай, я обязательно передам тебе об этом через девчат, а сейчас до свидания.

       Она прижалась ко мне и стала целовать.

       - Ещё минуточку, Таня! Подари мне, дорогая, что-нибудь на память.

       - Что же я тебе подарю?… Постой, вот и пригодился, не погребуешь?

       И она протянула мне носовой платочек, весь, по станичному обычаю, расшитый кружевами. От него исходил чуть ощутимый аромат дешёвенького одеколона, быть может, ещё моего подарка.

       - Смотри и иногда вспоминай! Да не показывай «ей»!

       - Кому «ей»? – не понял я.

       - Как кому?… Ведь женишься же когда-нибудь. Будет у тебя вместо меня другая. Узнает она про нашу любовь, возьмёт да и порвет мою память.

       - Нет, милая, даю тебе слово - если мне суждено жениться на другой, то это будет не скоро. Нет мне девчат по душе. Ты одна единственная и неповторимая!

       - Успокойся, Андрюша, успокойся, милый! Сейчас нет, так будет. Через год не женишься, так через два, через три. И если через три, то подрастут такие девчата, что ты просто будешь смеяться с сегодняшнего вечера. Так оно и будет, Андрюшечка!… Ну, прощай, милый! – и она опять поцеловала меня.

       - Зачем ты говоришь «прощай»? Неужели мы не можем встречаться с тобой и после твоего замужества? Ведь придумала же ты сегодня, так и придумаешь потом! Обещаешь?

       - Обещаю! Хоть и грех великий, но я не могу без тебя, не могу! А теперь до свидания! Давай поцелуемся ишшо раз, да так, чтобы запомнилось на всю жизнь, на всю жизнь!

       Вцепившись губами друг в друга в бесконечном поцелуе, мы так простояли с нею минуту, и она вышла из конюшни. Подождав немного, счастливый от свидания и несчастный от сознания того, что Татьяна потеряна безвозвратно, я вышел из конюшни и провожаемый потягивающимся спросонья Шариком вышел незаметно на улицу и пошёл домой, даже не стал разыскивать ребят. Я был полон впечатлениями от такого неожиданного и необычного свидания. Я хотел как можно дольше продлить в себе ощущение восхитительной близости любимой девушки и поэтому мне хотелось остаться одному.

       В курене жениха, мимо которого я шёл, гулянка ещё не кончилась. Слышны были плясовые песни и топот множества ног. На окнах висели гроздьями зрители. И чем их было больше, тем лестнее было хозяину.
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       А в это время по станице поползли страшные, невероятные слухи. Говорили, что в Петрограде совершилась вторая революция. Что во власти стали какие-то коммунисты. Одни говорили, что эти коммунисты хотят восстановить обратно царя и даже расшифровывали начальные буквы их партии РСДРП – Русские снова дом Романовых приглашают. Другие говорили, что коммунисты – это всё равно, что  большевики, но не те, про которые говорил летом на митинге рабочий-оратор, а другие, выпущенные из тюрем каторжники, которые всё разоряют, жгут, убивают стариков и младенцев. Что они идут на Дон уничтожить всех казаков. Что нужно организовываться в отряды, браться за оружие и встать на защиту Тихого Дона. Что в Москве идут уличные бои, разрушен Кремль и взорваны его древние святыни. Что отряды этих коммунистов, которых ещё называют «Красной гвардией», идут на Дон со стороны Юзовки и со стороны Миллерово.             

      И правда, в тихие, пасмурные осенние дни со стороны Ростова до станицы доносились отдалённые раскаты грома. Потом в Новочеркасской городской газете «Донские ведомости» стали появляться тревожные статьи об угрожающей Дону опасности. И в это же время на заборах появились огромные разноцветные плакаты со списком кандидатов в Учредительное собрание. К нам стали часто собираться однополчане отца и за стаканом вина обсуждали последние политические новости.

      - Не миновать опять войны, - толковали они между собой, - да какой войны! Брат на брата! И кто же будет воевать? Три с лишним года кормили в окопах вшей и опять, значит, придётся! Старые п… уже поговаривают о вынесении приговора на станичном сходе об объявлении поголовной мобилизации всех способных носить оружие. Это, значит, в первую очередь мы, фронтовики!  Да и против кого воевать? Против своих же, русских! Нет, братцы, если дело дойдёт до этого, то нам, фронтовикам, нужно держать нейтралитет. Нехай берут винтовки и воюют, кому охота, а с нас хватит!…

       Двенадцатого ноября повенчалась с багаевским Яковом Таська. В последнюю минуту тщательно разработанный план побега с нашим Яшкой на шахты провалился самым неожиданным образом. Таська уже приготовила кое-какие вещички, условилась с Яшкой о времени и месте встречи. В этом деле ей помогала Даша. Само собой разумеется, что в этом заговоре я тоже играл не последнюю скрипку – я был связистом.

       К восьми часам вечера девятого ноября Таська должна была придти к условленному месту за станицей, где её должен был дожидаться Яшка с нанятой подводой и надёжным возницей – заплавским казаком. Одну часть вещей в небольшом узелке должна была нести беглянка, вторую часть – Даша. Я должен был нести третий узел и идти за ними невдалеке, а потом вернуться с Дашей обратно. До исполнения задуманного решения оставалось час-полтора. Я сидел у Ермаковых. Но в это время неожиданно заявился Таськин жених, которого ожидали только завтра, на намеченный девичник. Приехал он не один, а в сопровождении почти всей той же молодёжи, что была на сговорах.

       Все забегали, засуетились. Тётка Наташа сейчас же услала куда-то Дашу, а невеста должна была заняться женихом и гостями. Всё провалилось. Время шло, а сёстрам не было никакой возможности оторваться от гостей, да теперь  уже и не к чему. Одновременно их и моё отсутствие могли сразу заметить и поднять шум.

       Прождав безрезультатно до девяти, Яшка, не отпуская извозчика, пошёл к дому Ермаковых. Посланный незаметно Дашей предупредить его о случившемся, я встретил его на полпути и всё рассказал. С минуту он смотрел на меня, как ошалелый. А потом сорвал с головы шапку, бросил её под ноги и безобразно ругаясь, стал её топтать. Вскоре после этого Яшка уехал в город искать какую-нибудь работу, так как в станице из-за тяжёлых воспоминаний оставаться не мог, и я потерял с ним связь до двадцатого года.

       Отужинав после девичника, жених вместе со своей свитой отбыл восвояси. А в субботу к вечеру громадный обоз, подвод в семь, с богатым приданым Таськи, в сопровождении многочисленной родни, преимущественно из молодёжи, в числе которых были и мы с Максимом и Васькой, отбыл в Багаевскую с пляской и песней:

                                                                Сестрицы подружки,

                                                                Несите подушки,

                                                                Сестрицы Катерины,

                                                                Несите перины.

        В сумерках уже переехали багаевский мост через Дон и подъехали к дому жениха, где нас ожидала громадная толпа встречающих как официальных представителей жениха, так и багаевских зевак. В числе сопровождающих «подушки» были, конечно, и двоюродные Таськи – Феня  и Нюра Черемховы и Анка Киселёва. Дядя Сёма не поскупился на приданое Таське, и публика только ахала от неподдельного восторга, когда под те же песни и пляски всё это добро сносилось с подвод:  что в дом, что на время в сарай и амбар, что в низы большого Богураевского дома недалеко от базарной площади.

       С горя я напился на «подушках» настолько пьяным, что еле помнил, как мы, далеко уже за полночь, возвращались домой. Кто из нас правил лошадьми, никто потом вспомнить не мог, так как все были в таком же состоянии, как и я. Даже четырнадцатилетний Сёмка и тот был пьян. Наверное, умные животные понимали состояние своих беснующихся хозяев и осторожно, в полной сохранности, доставили нас в станицу. Подъехав ко двору Ермаковых, мы ещё около часа плясали, шумели и горланили песни у ворот. Сначала зрителем и слушателем нашей оргии был один дед Сеток – сторож Шмелёвской лавки, а потом стали сбегаться проснувшиеся соседи.

        В доме у Ермаковых огни не тушились, и нас вышли встречать дядя Сёма и ещё кто-то. Они отобрали у нас подводы, а нас проводили в дом, где мы ещё шумели целый час. Потом всей пьяной гурьбой повели невесту «на зарю» - старинный казачий обычай, когда невеста в утро венца должна была прощаться с родным кровом и «волей».

       Обычай этот заключался в том, что невеста в сопровождении подруг, гармониста и нескольких молодых бабёнок с хорошими звонкими голосами, которые специально для этого случая приглашались даже со стороны, если в семье или среди родственников не было своих песенниц, выходили на крыльцо или залезали во дворе на какое-нибудь возвышение – стог сена, кучу дров или на сарай, чтобы было как можно дальше слышно, и пели прощальные песни:

                                                   Да вставайте же вы, соседушки ближние,

                                                   Да у нас-то на дворе свет-заря занимается.

                                                   Да с восточной-то сторонушки бояре съезжаются

                                                   Да хотят меня, молоду, взять.

        Или ещё:

                                                   Да трубили трубицы на заре, 

                                                   Да плакала девица по своей косе.

                                                   Коса моя, косочка кохана,

                                                   Да тебя-то, моя косочка, я кохала

                                                   Да за один-то вечерок и стеряла.

       Таське незачем было влезать на дрова или карабкаться на сарай. Их двор задами выходил на станичные «венцы», под которыми внизу, вдоль Аксая и Варгунки, расстилалось чуть ли не полстаницы. За этими задами, на самих «венцах», лежала большая куча аршинного камня-известняка, предназначавшегося для Ермаковских хозяйственных построек. На них мы и расселись. Я уже протрезвел настолько, что мог не только держать в руках гармошку, но даже аккомпанировать певицам и исполнять в перерывах между куплетами рулады.  Если слушать со стороны, то это была величественная, навевавшая грусть минорная мелодия.

       Был тихий предутренний час. Было пасмурно. Когда красивые, слаженные молодые голоса затянули с моим аккомпанементом первые слова грустной песни, резонанс в таком воздухе получился изумительный. Мы вскоре заметили, как внизу, под нами, начали светиться в хатах окна, а в паузах послышался гомон разбуженных нашею песнею баб. В унисон нам скоро стали петь петухи. На колокольне пробило шесть. 

       С «зари» я шёл, обняв невесту и Дашу, и плакал. Плакал по своей судьбе. Невеста плакала по своей, а Даша, глядя на нас, плакала по обоим, а также и по своей. От Якова Аханова, её поклонника и жениха, как ушёл он в чине прапорщика в начале года на фронт, так и не было о нём ни слуху, ни духу. 

       По домам никто из нас не пошёл, и мы уснули у Ермаковых кто где, пока нас не разбудили. Жених приехал часов в двенадцать на трёх тройках, разнаряженных лентами, бумажными цветами и коврами, с бубенцами и колокольчиками. После торжественного обряда благославления невесты родителями свадебный поезд, пополнившийся отсюда ещё тремя подводами с молодёжью, двинулся на Багаевскую. 

       Венчание происходило в ярко освещённой по особому заказу родителей жениха Багаевской церкви, при люстрах и с хором певчих. Венчалась только эта пара. Таська, в белой газовой фате и венке из белых восковых цветов, в белом шёлковом платье была чудно хороша. И я мысленно представил себе в таком же наряде стоящую рядом со мной в церкви Татьяну.

       После венчания мы опять сидели за вчерашними столами, и нас изо всех сил угощала родня жениха. В дверях стояли средних лет женщины и величали каждого из нас «боярами». Начали с братишки невесты Сёмки.

                                                                А на Сёмушке кудерцы 

                                                                Завелись, повелись –

                                                                Они не сами завивались –

                                                                Завивала мамушка,

                                                                Завивала родная,

                                                                Под окошком сидючи,

                                                                На млад месяц глядучи.

                                                                Молоком умывала,

                                                                Румянами натирала:

                                                                Будь же ты, мой сыночек,

                                                                И белой, и румяный,

                                                                И покорный, и поклонный!

        К смутившемуся «боярину» смело подошла одна из певиц с тарелочкой в руке и с низким поклоном обратилась к нему:

        - Семён Семёнович, извольте барышень отблагодарить!

        Наученный старшими, как в таком случае поступать, «Семён Семёнович» посмотрел на тётку с тарелкой и буркнул: «Я не слышал!»                

                                                                 Слышишь ты, и Сёмушка,

                                                                 Слышишь ты, Семёнович,

                                                                 Что тебе девки поют молодые,

                                                                  У них кудерцы завитые.

                                                                  Они ноженьки пристояли,

                                                                  Белы рученьки примахали.

                                                                  А даров от тебя не видали!

      И опять:

      - Семён Семёнович, извольте барышень отблагодарить!

      «Семён Семёнович», как того требует обычай, куражится: «Нечем мне вас благодарить – у меня нет денег!»

                                                                  Нету денег, так займи, так займи!

                                                                  А нас, девиц, одари, одари!

                                                                  А нас, девиц, немножко, немножко,

                                                                  Без одной девяносто, девяносто!

        Бойкая бабёнка опять с тарелочкой и низким поклоном:

        - Семён Семёнович, извольте…

        - Да что вы пристали ко мне, к такому молодому – я же ведь ишшо не женат!

        Взрыв хохота. Четырнадцатилетний «неженат» краснеет и чуть не плачет от стыда. Но ведь его так учили. 

                                                                   А кто у нас холост,

                                                                   А кто неженатый?

                                                                   А Сёмушка холост,

                                                                   Семёнович неженатый!

                                                                   Он по двору ходит,

                                                                   Как солнце восходит.

                                                                   Конёчка седлает,

                                                                   За двор выезжает.

                                                                   На коня садится,

                                                                   А конь веселится,

                                                                   До милой стремится!

       - Вот беда мне с вами – я ведь ишшо не служил. Вот отслужу службу, тогда и отблагодарю!

       «Девки молодые» в затруднении. В песне-ответе на такой отказ упоминается царь, а его теперь нет. Как быть? Можно его упоминать или за это что будет? Они перешёптываются. Из затруднения их выводит дружка – пожилой родственник жениха:

       - Ну, чего замолчали? Пока ишшо там что придумают, валяйте по-старому – никому это ни с горы, ни на гору.

                                                                    Семён Семёнович

                                                                    По службицам хаживал,

                                                                    Царю-государю угаживал.

                                                                    Царь-государь пожаловал:

                                                                    Дал коня неезжена,

                                                                    Дал седло несёдлано,

                                                                    Шелкову узду неуздану,

                                                                    Шашку острую незубрену.

                                                                    Дал папаху неношену

                                                                    Со своей головы!

       - Семён Семёнович – извольте отблагодарить!

       На этот раз перечень заученных отказов исчерпан, и «Семён Семёнович» кладёт на тарелку давно зажатый в руке квадратик двадцатикеренки.     

       - Ого! – невольно вырывается у некоторых, хотя деньги были уже обесценены. Всё равно это был щедрый дар. Да ему, как единственному брату невесты, меньше класть и не полагалось.

       Потом величали по очереди всех – и наших, и хозяев.

       - Ничего себе, - думал я, - если каждый из нас будет так куражиться, как Сёмка, бедные девки нас и за сутки не обслужат.

       Но нет – редко кто ломался и вгонял бедных барышень в пот, бросив потом на тарелку бумажный царский рубль. Многие платили сразу же после первой песни, бросая на тарелку царские деньги – красненькую десятку или синенькую пятёрку. Величали и меня. Я почему-то покраснел и сразу же откупился красной десятирублёвкой.

       А в это время шаферы и родня жениха, не переставая, потчевали нас изо всех сил. После обеда был короткий бал. А потом, попрощавшись с гостеприимными хозяевами и поблагодарив их за «хлеб-соль», мы, вся бессергеневская молодёжь, уже затемно поехали домой, а навстречу нам двигались на свадебный пир «старые».

       Итак, я лишился в лице Таськи друга и советчицы. С замужеством Анастасии у меня рушились теперь всякие надежды на разлад с женихом и Татьяны, и в недалёком будущем она, как и Анастасия, будет стоять в церкви рядом с другим. Тоска, мрак, прозябание. Равнодушие ко всему, порой даже к жизни. А не убежать ли опять добровольцем на фронт? Ринуться там в самое пекло войны и заслужить героя! Но по слухам, фронт разваливается окончательно. С него самостоятельно снимаются целые крупные боевые соединения и уходят большей частью неорганизованно в тылы, обнажая перед немцами целые оборонительные участки и открывая им дорогу в Россию, в центральные губернии. Нет, свои воинственные настроения нужно отставить!

        И меня начала властно тянуть пока ещё неизвестная, пока воображаемая, вторая «она», которая конечно же существует, ходит по одной со мной земле, быть может, даже встречается где-нибудь со мной.                                                                              
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        После «Филиппова заговенья» (14 ноября по старому стилю) в станице начались массовые сватовства. Просватали верных моих сообщниц Груню и Марусю. И просватали их, как ни печально, как и Татьяну и Таську, не за тех, кто за ними ухаживал, а за других, но наших же, трижды мне знакомых ребят: Груню - за Федотку Еремеева, а Марусю – за Антошку Галдина. Просватали и мою кузину Нюру Черемхову – Максимову ухажёрку, но только не за Максима, а за одного парня с «низу» - Костю Калмыкова. И Максим, и ухажеры Груни и Маруси отнеслись к этому равнодушно, не то, что я. На моё замечание Максиму, почему он ничего не делает, чтобы помешать сватовству, он ответил:

       - А ты много помешал? Ты что-нибудь сделал? Да их таких ишшо сто будет! Это ты один, чудак, горюешь! Подумаешь, счастье какое! 

       За последние слова я на Максима обиделся.

       Не говоря уже о сговорах и последующих вечеринках у Нюры, где я участвовал и как гармонист, и как двоюродный брат невесты, женихи Груни и Маруси приглашали меня с гармошкой на сговоры и вечерушки к себе, то есть к своим невестам. Я не отказывался. К Груне и Марусе я ходил ещё с удовольствием и потому, что у них всегда можно было видеть Татьяну. Но только видеть. Мы были с нею на этих вечеринках как совершенно незнакомые друг с другом, и никто, конечно, и не подозревал, за исключением разве невест, какие у нас с Татьяной были чересчур интимные отношения несколько дней тому назад. 

       Меня, как гармониста, обычно оставляли на ужин и сажали за стол рядом с какой-нибудь девушкой-гостьей, которую я, по долгу кавалера, обязан был угощать и развлекать, что мне удавалось даже без труда. Тугодум в присутствии незнакомых, я становился неузнаваемым, выпив немного для храбрости. Шутки и остроты вылетали из меня сами собой. Правда, эти шутки и остроты не были чем-то оригинальными. Иногда это был просто набор слов, иногда удачный каламбур, иногда слышанный мною ранее анекдот или приукрашенные и немного привранные приключения из чьей-либо жизни. Но неприхотливые слушатели, не слышавшие ничего более лучшего, смеялись от души. Захлёбывалась в смехе и  моя соседка. И я видел, как Татьяна, оставляемая всегда на ужин вместе с Алёшкой, как тайная подруга хозяйки-невесты, метала в мою сторону молниеносные взгляды. Она никогда, на протяжении всего нашего знакомства, не была со мной ни в одной компании и никогда не видела меня подвыпивши, и поэтому не знала, какой я навеселе, в кругу такой же подвыпившей молодёжи. И я чувствовал, что она переживала и ревновала меня к моей случайной соседке. Но, странное дело, любя Татьяну, ревнуя её ко всем, я нисколько не ревновал её к Алёшке, словно он был ей не жених, а брат.
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       Наступили осенние праздники – «Варвара», «Савва» и «Николай-зимний», праздновавшиеся подряд 4,5 и 6 декабря. По народным приметам с «Варвары» должна была устанавливаться более или менее устойчивая зимняя погода. Поэтому «Варвару» ждали с «мостом», то есть со снегом, «Савву» - с «гвоздём» (первые морозы), а «Николу» - с «молотком» («пригвоздить» морозы на постоянство). В этом году эти праздники пришлись на понедельник, вторник и среду. Если считать ещё и воскресенье, то четыре дня праздников.

       На «Николу» у Ермаковых всегда отмечался день рождения Даши. Не изменили этой традиции и в этом году. Из Багаевской со своим мужем прибыла Таська. Я не видел её три недели и был удивлён происшедшей с ней переменой. И до того очень миловидная, она похорошела ещё больше. В её поведении появились степенность, солидность, бравада положением замужней женщины. Она много внимания уделяла мужу и шутливо била его при разговоре носовым платочком по носу. Со мной она вела себя, как мне показалось, немного отчуждённо.

       Неужели она так искусно притворяется или на самом деле уже забыла Яшку, по которому так убивалась недели три тому назад и даже хотела с ним бежать? – думал я, но спросить долго не решался. Я не хотел её расстраивать. Но когда я попросил передышку и все переключились на граммофон, она сама подсела ко мне и поинтересовалась моими делами, а я в свою очередь спросил её:

       - Как живешь, Тася?

       - Хорошо, братик – помаленьку привыкаю.

      И всё. О Яшке ни звука, словно его никогда в её жизни не существовало. Она заговорила о чём-то другом, а я, не слушая её, с грустью подумал:

       - Вот так и Татьяна быстро меня забудет. Значит, по-видимому, таков закон жизни. И если от своей болезни вылечивается Таська, значит могу вылечиться и я. Ведь не даром же говорят, что время – лучший целитель.

       На второй день после «Николы» стояла ужасная погода, и мы решили скоротать свой вечер у Петра.

       - Скучно, - сказал Петро, когда, поиграв немного на своих инструментариях и не захотев даже притронуться к вину, мы уже хотели расходиться, и вдруг предложил:

       - Знаете что? Давайте поймаем нынче Алёшку и немного его отдуем, так, хоть чуть-чуть!

       Помня просьбу Татьяны, я наотрез отказался и попросил ребят не делать этого.

       - Да ну тебя к чёрту, барышня! - зло выругался Петро. – Не хочешь, сиди тут, мы и без тебя управимся! Не беспокойся, мы его только попугаем!

       - Ребята, прошу вас, не надо! Ну его к чёрту, ишшо попадёшь за такую сволочь в острог, - просил я.

       - Я тебе сказал, сиди тут, ты ничего не знаешь. Можешь взять в компанию деда. Кстати, он будет тебе и свидетель, когда нас будут сажать в острог, что ты в тот момент, когда «учили» Алёшку, сидел в курене с дедом и толковал о быках.  

       Меня заело.

       - Ах, так? Ты меня считаешь за труса? Так нет же, если на то пошло, так я иду первый и вообще могу пойти один!

       - Ну, вот, давно бы так! – смеялся Петро. Он был большим любителем небольших приключений, и у него сейчас просто зудели руки. – Мы его бить не будем, только немного попугаем кизяками. Как ты думаешь, от них у него на лбу большая шишка вскочит?

       Затея Петра мне понравилась. Мы вышли из куреня, зашли под сарай, набрали там обломков кизяков и пошли в засаду. Несмотря на такой мирный характер нашего оружия, я всё же побаивался. Я прекрасно отдавал себе отчёт в том, что кто бы что не сделал с моим соперником ночью на улице, подозрение в первую очередь падёт на меня, хотя бы даже я и сидел бы с каким дедом и разговаривал с ним о политике или быках…

       Нигде никого. Из-за скверной погоды все сидят по хатам. Мы прошли мимо Алёшкиного двора. Окна в курене и флигеле были закрыты. Кое-где в неплотно прикрытых ставнях пробивался свет. Мы стали гадать – дома Алёшка или уже у Татьяны. Постояв немного наискось против флигеля, мы пошли на разведку ко двору Татьяны. Но и здесь мы ничего не смогли узнать и, повернув назад, вдруг услышали шаги идущего нам навстречу человека. Мы присели у забора и притаились. Хотя густые тучи и застилали близкий к полуночи месяц, но из своей засады мы ясно увидели, как шедшая навстречу нам фигура остановилась. Без сомнения, это был Алёшка. 

       В следующую минуту фигура быстро начала удаляться обратно. Максим с Петром выскочили из засады первыми и погнались за ней. Мы с Жоркой – за ними. Вдогонку фигуре полетели наши «снаряды». Фигура, крича: «Караул, убивают!», быстро скрылась в Алёшкиной калитке. Теперь мы уже не сомневались, что это был Алёшка. Нестрашные и лёгкие комья кизяков полетели ему вслед во двор. И тут один из нас перестарался, и несколько штук кизячин угодили в железную крышу флигеля и наделали паники среди его обитателей. Зная, какой шум производят железные крыши даже от незначительных внешних воздействий, мы бросились наутёк. И когда уже были на приличном расстоянии, вслед нам с крыльца флигеля раздались два ружейных выстрела и крик Алёшкиного деда:

       - Ах, вы, рассукины сыны, подлецы, хулиганьё проклятое!!! Вот я вас, мерзавцев!!!

       Рано утром, когда отец и я лежали ещё в постелях, а мать растапливала плитку, к нам постучали в забор. На стук залаял Пират (вместо околевшего Волчка). Мать вышла во двор, с какой-то женщиной там заговорила и слышно было, как она пригласила эту раннюю гостью в курень. Услышав это, отец быстро вскочил с кровати и начал приводить себя в порядок. Я лежал притаившись, так как сразу догадался, что пришли по мою душу.

        - Здорово ночевали! – услышал я голос ранней посетительницы и узнал в нём Алёшкину мать. 

        - Слава Богу! – поздоровалась ещё раз с нею мать. – Присаживайтесь!

        - Спаси Христос, Катерина Павловна! Сидеть-то дюжа некогда. Мне бы сюда и Тараса Григорьевича!

        - Сейчас, Ефросинья Семёновна, сейчас! – крикнул отец. 

        - Вот что, уважаемые Тарас Григорьевич и Катерина Павловна! – заговорила мать Алёшки, когда к ней вышел и поздоровался отец. – Пришла я к вам с жалобой на вашего сыночка. Ну, чисто не даёт проходу нашему! Как ему, бедному, ходить к невесте – ума не приложим. Да на что это похоже? Да до каких же пор это будет?… А вчера его поймали на улице да так избили, так избили, что на нём живого места нет! Лежит, бедный, и не поднимается! Да ведь били не абы чем, а каменьями. Ну, чисто весь в синяках, да в шишках. Так что ж это они?

       И начала плакать.

       - А кто это «они»? – спросил отец.

       - Да кто же – ваш же, да ишшо с ним другие. Так они начали ишшо садить каменьями в стены да в крышу. Мы все поиспужались, начали хорониться под лавки, чистый смех и грех, а они по крыше, по крыше… Спасибо, у дедушки ружжо было заряжено, так он выскочил на двор и отогнал, а то бы и флигель развалили!

        - Ах, ты, проклятая старая бреховка! – негодовал я под одеялом.

        - Что делать, что делать – прямо не знаем! Хоть не ходи бедному парню по станице. Вы уж, Тарас Григорьевич, угомоните своего, а то – хоть к мировому.

        - А вы, Ефросинья Семёновна, точно уверены, что это делал наш?

        - Что вы, что вы, Тарас Григорьевич! Он, он! Кому же и быть, как не ему? Да Алёшенька говорит, что он был не один – с ним была целая шайка, а он коноводил. Ведь это же он не даёт нашему покоя из-за нашей невестки! А чем же наш виноват, когда она сама бросила вашего, а просваталась за Алёшеньку!… Он, Тарас Григорьевич, он, больше некому! На нашего больше некому сердиться. Уж он у нас такой тихий, такой умный!

        Я скрежетал в бессильной ярости зубами. Я ждал, что после такого несусветного вранья, а в особенности после таких её язвительных подковырок, отец просто возьмёт и вышвырнет эту лгунью. Ишь, пришла заступаться за своего великовозрастного верзилу, который старше меня на два года. Да он сам чёрту рога свернёт! Выставит, а сам из-за самолюбия пойдёт и пересватает Татьяну. Вот это будет справедливая отместка и «Алёшеньке» и его маменьке. В успехе я не сомневался. Ведь родители Татьяны только этого и ждали. Об этом в последнее время намекала Илюшкина мать и чуть ли не каждый день твердили то же самое Груня и Маруся. Пусть месяц тому назад сыграны сговоры. Это ничего не значит. Были случаи, когда сватовство «разъезжалось» накануне самой свадьбы. А тут до свадьбы целый месяц!

       Имей мой отец хоть каплю самолюбия, которым он так иногда кичился, он должен был сделать именно так. Но он не сделал даже первого – не выгнал лгунью. И я понял, что у отца моего этого самого самолюбия нет ни капельки. Есть только непонятное, тупое упорство и больше ничего!

       - Хорошо, Ефросинья Семёновна, хорошо, я поговорю со своим сыном. Будьте покойны, больше этого не будет!

       - Пожалуйста, Тарас Григорьевич!

       Провожать гостью вышла мать, а отец подошёл к моему сундуку.

       - А ну, вставай, негодяй! – резко приказал мне отец, стаскивая с меня шубу, заменявшую мне одеяло. – Ты что это вчера натворил, подлец?! Ты что это за коники выбрасываешь?!

       - Она брешет всё! Мы его только немного кизяками попугали. Спросите у ребят!

       - Вот тебе «кизяки», мерзавец, вот тебе «попугали немножко», негодяй! Когда ты перестанешь нас мучить? – и отец поднёс мне несколько чувствительных оплеух.

       Я сел на лавку и заплакал. Заплакал не от физической боли, а от обиды. Вошла мать, всё поняла и набросилась на отца:

       - Ты уже успел! Как тебе не стыдно? Она, холера, всё набрехала, а ты и рад стараться! «Алёшенька» - передразнила она недавнюю гостью, - да этот бугай сам десятерым дьяволам головы свернёт, а тут, видите ли, обидели «Алёшеньку». Тьфу, как противно! Да я бы стыдилась даже и намекнуть кому, а не то, чтобы идти с жалобами и заступаться! Бывают же такие люди?!

        - Нехай не трогает, нехай туда не вязнет! Сколько ишшо ему нужно говорить?!

        Вечером я рассказал своим ребятам все последствия нашей баталии.

        - Ну, и жениха себе выбрала Танька! Говна скотского испугался, - смеялись ребята, да ишшо маменьку жаловаться послал. Нынче же будет знать вся станица – нехай его поднимут на смех!                                               

        - Будь я на месте Таньки, я нынче же отказался бы от этого обормота, - сказал Жорка.

        В воскресенье я увидел Алёшку в церкви. Никаких, конечно, следов каких-либо побоев на нём и в помине не было. Все эти дни среди станичной молодёжи только и разговоров было о нашем нападении на Алёшку и как он, крича: «Караул! Убивают!», убегал от безобидных кизяков. Нашёлся и досужий станичный поэт, который сочинил по поводу этого случая частушки:

                                                                   У Алёшки душа зайца,

                                                                   Всем известно издавна,

                                                                   Он трусливо салит пятки

                                                                   От телячьего говна.

       Досталось и мне: 

                                                                   Ухажёрки умны ноне,

                                                                   Честь, хвала и слава им.

                                                                    Наш Андрюшка из тихони

                                                                    Стал парнягой озорным.

                                                                     Как Алёшку-лоботряса

                                                                     Наш Андрюшка проучил.

                                                                     И за это от Тараса

                                                                     Потасовку получил.

       И ещё некоторые, приводить которые из этических соображений невозможно.
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       В десятых числах декабря пришёл с фронта и расквартировался в нашей станице 33-й Донской казачий полк, снятый с фронта по ходатайству перед Ставкой атамана Каледина. Полк этот был сформирован в начале войны из казаков второй очереди запаса нашей и близлежащих станиц: Заплавской, Багаевской, Маныческой и Старочеркасской. Поэтому с полком прибыло к родным куреням много и наших станичников.

       Донские власти, предвидя неизбежность распространения влияния новой советской власти на всю территорию бывшей царской России и понимая, чем это влияние грозит для бывших привилегированных классов, массами начавших стекаться на Дон под эгиду пока ещё старорежимного его правительства, начали с согласия Ставки и союзников стягивать с разлагающегося фронта пока ещё устойчивые и дисциплинированные донские части, чтобы в нужный момент противопоставить эти части молодой Советской республике. Понятно, что новая центральная власть новой России не могла оставить это без внимания, и над Доном нависли грозовые тучи.

       Политическая ситуация на Дону к этому времени приняла такой облик: к началу декабря из Новороссийска в Ростов прибыли военные корабли «Иаков», «Роза», «Фёдор» и «Феофан» с революционными матросами; с 25 октября по 2 декабря по старому стилю на Дону было двоевластие – в Новочеркасске – атаман Каледин, в Ростове – большевики; 2-го декабря в Новочеркасске открылся 3-й Войсковой Круг, облекший атамана Каледина полнотой власти.

        К нам на квартиру стал командир конно-пулемётной команды полка сотник Юрий Николаевич Юдин, из казачьих дворян Новочеркасской станицы. С ним поместились его вестовой и денщик,  родные братья по фамилии Субботины – Григорий и Осип Михайловичи, казаки станицы Заплавской, оказавшиеся нам дальними родственниками по бабушкиной линии. С ними было четыре лошади – две их и две Юдина – верховая и вьючная. Остальная команда разместилась по соседним дворам.

       Штаб полка расквартировался во флигеле у Ермаковых. Командир полка полковник Желтухин стал на квартире у них же. Сотни расквартировались по всей станице.

       Курень наш сразу же превратился в небольшой штаб команды. Стало людно, оживлённо и весело. Пользуясь близостью дома, братья дежурили при Юдине поочерёдно. Юдин оказался очень простым и общительным парнем, и с первого дня у нас с ним установились приятельские отношения, хотя он был старше меня лет на десять. Он расспрашивал меня, где и сколько я учился, что читал и читаю, почему не учился дальше. Я играл ему на гармошке незамысловатые мелодии донских мотивов, а он, качая в такт головой, подпевал. Бывая часто по делам службы в штабе полка у Ермаковых, Юдин познакомился с Дашей, стал ухаживать за ней и через неё узнал мою печальную историю. Он заинтересовался ею и как-то раз попросил рассказать ему поподробней. Я всё рассказал ему, даже о последней встрече в конюшне. Рассказал и про то, как несколько дней тому назад мы пугали жениха кизяками и последствия этой шалости для меня. Юдин катался со смеху.

        - Неужели это было на самом деле?

        - Так точно, Юрий Николаевич, честное слово! Обыкновенными кизяками – вы их должны знать!

        - Конечно знаю! Ха-ха-ха!

        - Ими бей хоть в упор по голому телу и то даже чуть заметного синяка не набьёшь. На это событие наши станичные ребята сочинили даже частушки, - и я продекламировал ему продукт нашей станичной поэзии. Он опять расхохотался, попросил повторить и записал себе в памятную книжку.

        - Вообще, Андрей, история твоя интересна. Ведь это – настоящий роман. Знаешь что? Ты говоришь, что ещё не поздно? А что если я сам переговорю с отцом. Может быть, как-нибудь уломаем старика? Ты не возражаешь, если я попытаюсь?

        Конечно, я не возражал, и слабая надежда опять затеплилась у меня.       

      - Дела, брат, табак, - говорил мне Юдин дня через два, - твой родитель, может и прав. Он боится опозориться в случае неудачи. Но знаешь, что пришло мне в голову? При рассказе ты упомянул ваш план побега на шахты. Так вот  слушай. Я живу в Новочеркасске. У меня собственный дом на Михайловской. Дом большой – восемь комнат, во дворе флигель. Но во флигеле живут квартиранты, а в доме только матушка да прислуга – горничная и кухарка. Ты понял, на что я намекаю?

        - Конечно, понял! Вот было бы здорово!

        - Теперь вот к тебе какой вопрос. Скажи откровенно, игра стоит свеч?

        - Я не понял и наивно переспросил:

        - Каких свеч?

        - Ну, стоит ли эта твоя Джульетта того, чтобы так рисковать?

        Я обиделся за Татьяну.

        - Эх, Юрий Николаевич, если бы вы её знали!

        - Ну, хорошо, хорошо, знаю! Мне о ней говорила Даша. Так вот слушай – тебе нужно её увидеть. Это очень сложно?

        - Сложно, конечно, но не невозможно.

        Тогда постарайся! Если она соглашалась уйти с тобой на шахты, то в Новочеркасск согласится тем более. А я скажу своим хлопцам, чтобы они с лошадьми и пулемётной двуколкой были начеку и в нужную минуту подали туда, куда ты укажешь. На днях я буду в Новочеркасске и предупрежу матушку, чтобы она была в курсе и приказала приготовить вам комнату. Её вы не стесняйтесь, она женщина современная, без патриархальных предрассудков и, притом, у неё что-то подобное было в молодости с моим отцом. В общем, действуйте смелее – смелым удача! Мне Даша говорила, что у тебя даже были заготовлены документы. Так это?

        Я рассказал про документы, но высказал предположение, что их, возможно, Даша уничтожила.

        - Ну, туда им, как говорится, и дорога. Никаких документов не нужно. Вы – мои родственники и гостите у меня в городе и всё! Вот для венчания они потребуются, но я надеюсь, что венчаться вы будете в своей, Бессергеневской, церкви. Не может быть, чтобы после такого поступка Татьяны от неё не отказался её жених.

       Я и радовался такому неожиданному повороту дела и в то же время не верил, что всё это так легко осуществимо.

       Теперь надо было как можно быстрее увидеть Татьяну. Я пошёл к Петру, рассказал ему о предложении квартиранта и попросил пойти к Марусе, через которую можно было устроить свидание с Татьяной. Самому к Марусе мне было идти неудобно, так как её родные меня почти не знали, а Рябовы были их соседи. Пётр сразу согласился.

        - Иди в курень к деду, а я побегу до Гуляевых вроде за пилкой. Скажу, что наша поломалась, а она позарез нужна.

        Петро ушёл, а я поднялся в курень. Дед вязал вентеря. Я поздоровался и присел. Он бросил работу и переключился на последние новости на злобу дня. Что вот, дескать, казаки бросают фронт, разбегаются по домам, а кто же будет воевать? Кто будет оборонять от немцев матушку-Русь? Этак ишшо, чего доброго, немцы могут добраться и до батюшки Тихого Дона и прочее. 

        Я отвечал невпопад, так как, я уже говорил, никакие политические ситуации в те дни меня не интересовали совершенно. Я весь был поглощён своей заботой и мне совершенно не было дело ни до большевиков, ни до кадетов. Так тогда называли всех противников большевиков.

        Пришёл Петро и поманил меня в коридор:

        - Всё в порядке. Маруська уже побежала до Таньки. Я теперь должен караулить Маруську. У неё нынче «дерут пёрышки» (заготовка пера для приданных подушек). Вот она и позовёт Таньку на эти «пёрышки». Отца Маруськиного дома нет – он на хуторах. В низах сейчас никто не живёт. Там она и устроит вам свидание.  Но, понимаешь, в чём загвоздка? Ведь за ней может увязаться Алёшка? 

        Мы вошли в курень, сели у окна и, помогая деду, стали наблюдать за улицей. Ждать Марусю пришлось около часа. Поравнявшись с нашим наблюдательным пунктом, она глянула на окна и, не останавливаясь, пошла дальше. Петро надел шапку и выскочил догонять её. Через некоторое время он вернулся, а я стал вроде собираться домой. Пётр вышел меня проводить во двор и там сказал, что Татьяна придёт к вечеру сначала одна. Алёшка придёт позже. За это время мы с ней обо всём договоримся. 
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       Вечером мы с Петром пошли к Маруськиному двору. Было тихо и пасмурно, как и все эти дни. На улицах нигде никого и очень темно. Мы тихо вошли во двор (собаки у них не было) и сразу же юркнули в оставленную не закрытой дверь низов, как договаривался Пётр с Марусей, и очутились в темноте. Это был чулан низов. Как сосед, Пётр часто бывал у Гуляевых и хорошо знал расположение низов. Не зажигая спичек,  мы без труда вошли и в самые низы. 

       - Есть кто? – спросил Петро.

       - Есть, - чуть слышно прошептала Татьяна.

       - Здравствуй, Таня!

       - Здравствуйте!

       - Ну, я своё дело сделал, - сказал Петро и ушёл.

       Мы остались одни. Было тихо. Только с верхов доносился приглушённый гомон, возня детей, шарканье ног, стук открываемых и закрываемых дверей, девичий смех, отзвук какой-то печальной свадебной песни. Со двора, сквозь неплотно прикрытые ставни, полосками пробивался отблеск ночной мути.

       Нужно ли говорить о подробностях этого свидания? Оно было точно таким же, как и тогда, во время сговор, с тою лишь разницей, что Татьяна теперь никуда не выходила. Мы просидели с ней на деревянной, наглухо приделанной к стене застланной тюфяком кровати минут двадцать, как вдруг приподнялось творило, и тусклый отсвет верхнего света осветил против творила пол. Кто-то, закашляв, стал спускаться по лестнице в низы. 

       - Сиди, - успокоила меня Татьяна, - это Маруся.

       Кашель был  условным знаком Татьяне, что всё пока хорошо.

       - Здравствуйте, голуби, - зашептала хозяйка, - сидите, воркуете? В вашем распоряжении ишшо минут пятнадцать-двадцать. Когда я выйду во двор и кашляну два раза, тогда, Андрюша, сматывай удочки!

       Она ушла, и мы опять очутились в темноте. Татьяна согласилась сразу на всё. Мы обсудили тщательно план побега, а вот расспросить Татьяну о настроении её жениха после нашего нападения на него я не успел. На дворе раздался условный кашель, и мы, полные самых радужных надежд на такой неожиданный поворот в нашей судьбе, распрощались и вышли из низов. Около дверей тамбура стояла Маруся. Я попрощался с девчатами, оглянулся по сторонам и, убедившись, что никого поблизости нет, вышел со двора и зашагал к Петру. У него все наши ребята были в сборе. Они с нетерпением ждали меня и засыпали вопросами о свидании. Само собой разумеется, о нашем плане я ничего им не сказал. И лишь когда ребята начали расходиться, а Петро направился к своей девушке Тоне Потаповой, я, напросившись к нему в провожатые, дорогой посвятил его во всё и попросил его помощи и молчания. Конспирации ради я не сказал ему наш будущий адрес в Новочеркасске. Да он его и не спрашивал.
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       Дома я застал целый сонм гостей. К казакам офицера пришли в гости их однополчане. Обрадовавшись случаю, отец достал вино. Потом к отцу пришли однополчане. В общем, собралось человек десять. Главного нашего квартиранта, Юрия Николаевича, среди этой компании не было. Его вообще не было дома. По-видимому, он был у Ермаковых. Да если бы он и был, то всё равно не мог участвовать в этой попойке. Не позволяла субординация. Несмотря на две революции, у казаков ещё слишком была живуча царская дисциплина.

       Завидев меня, гости закричали:

       - А-а-а-а! Наследник пожаловал! А ну-ка, Тарас, раскошеливайся ишшо на ведро! Да за такого орла мы это ишшо дёшево просим!

       Среди гостей я узнал одного из станичников – Илью Еремеевича Чернова, родного брата матери Пашки Зимина, тётки Евдокии Еремеевны. Про него говорили, в частности, сам Пашка, что дядя его замечательно играет на ливенке. Но самому мне не пришлось его слышать. До войны он часто бывал у Зиминых, но без гармошки. В 1909 году его призвали на действительную, а потом война. Жил он хоть и на нашей улице, но почти на меже с Заплавской, недалеко от Катерины Осетровой. Но меня он знал хорошо, так как часто видел у Зиминых, и знал, что я тоже играю на гармошке. Сейчас он поманил меня к себе и попросил  сыграть. Я смутился и начал отговариваться тем, что плохо играю. Он и другие гости начали упрашивать «не ломаться» и сыграть, «как умею».

       - Дядя Илюша, да вы сами сыграйте, - в ответ на его просьбу начал просить я, - я слышал, что уж очень вы хорошо играете.

       - Сыграю, сыграю! Но только сначала я хочу послушать, как играешь ты!

       - Сыграй – не ломайся! – приказал мне отец.

       Я сел и, всё ещё стесняясь, заиграл модный тогда вальс «На сопках Манчжурии», не знать который считалось среди гармонистов дурным тоном. Гости притихли и стали слушать. Илья Еремеевич, слушая, пристукивал в такт ногой.

       - А теперь давай какую-нибудь плясовую!

       Я исполнил его просьбу.

       - Теперь отдохни и послушай. Техника у тебя, Андрей, очень и очень хромает. Больше нужно развивать пальцы и налегать на аккорды, особенно в таких вещах, как вальсы. А то у тебя получается «чижик-пыжик у ворот». А сейчас послушай мою игру, только я буду играть на своей.

       Он нагнулся под стол и извлёк оттуда двойник багаевского чуда. Это был изумительный, чёрного, отполированного под зеркало, дерева почти новый баян с перламутровой инкрустацией и перламутровым, но не на русском языке, наименованием фирмы. Я обомлел от восторга и зависти.

       Поставив его на колени и надев наплечный ремень, Илья Еремеевич взял аккорд. Только аккорд. Но мне показалось, что именно так должна была звучать мифическая Эолова арфа. Это было замечательное сочетание звуков в минорном тоне. Когда же он заиграл тот же вальс, что играл ему я, мне представилось, что сам Орфей встал передо мной из своей древней мифической могилы, снизошёл вот до этой компании смертных двадцатого века и извлекает из этого перламутрового красавца божественные звуки, недаром очаровавшие камни. Когда же Илья Еремеевич переключился на другой вальс – «Грусть», - я совсем обомлел от восторга. Да, багаевский баянист играл хорошо, но Илья Еремеевич играл во сто крат лучше.

       - Ну, как?

       - Ой, дядя Илюша, если бы я умел хотя бы сотую долю того, что умеете вы, как играете вы…

       - Почему же сотую? Ты можешь играть так же, если не лучше, если, конечно, наберёшься терпения учиться, а самое главное - нужно желание… Так вот, Андрюша, я и пришёл к вам, собственно, за этим. Я слышал, что ты играешь, что у тебя есть стремление к этому, желание. Убедился теперь сам, что ты стремишься играть серьёзные вещи, не в пример нашим остальным станичным гармонистам, которые играют только «страдания», «барыню» да «камаринскую». Но скажу тебе прямо, ты только не обижайся, играешь ты плохо. Музыкальное чутьё у тебя есть, но нет техники игры. У тебя очень слабо развиты пальцы. Это одно. А другое то, что ты играешь на слух, не знаешь нот. Надо учиться играть по нотам. Я играю только по нотам. Но как бы ты ни знал нот, как бы ни совершенствовал технику пальцев, исполнить любую серьёзную вещь на двухрядке невозможно. У неё не хватает гаммы. А баян – это усовершенствованная гармошка. Зная ноты, на нём можно исполнять любую вещь… Так вот, я предлагаю свой баян в обмен на твою гармошку, разумеется, с придачей. Ну-ка, дай мне её!

       - Да вы что, дядя Илюша, смеётесь? – сказал я растерянно, отдавая ему свою теперь такую жалкую гармошку.     

       Он взял её в руки и заиграл. И что за чудо? Я не узнал своей гармошки. Я не верил своим ушам, так он красиво играл. А я то думал, что лучше меня никто на двухрядке не играет. Потом он отстегнул в гармошке крючки, разобрал её и стал рассматривать нутро. Собрав затем гармошку, Илья Еремеевич обратился теперь уже к отцу с пространной речью о необходимости приобретении для меня баяна:

       - Парень он молодой, желание у него к игре есть. Есть, я бы сказал, и дарование. Значит, нужно дать ему возможность совершенствоваться, но только не на двухрядке. Это уже отживает. Вот я и хочу наделить вашего сына баяном. Откровенно говоря, этот баян меня уже не устраивает.

       Я изумлённо уставился на него – вроде не пьян, а несёт чепуху! Какой же ещё ему нужен баян? Неужели есть что-нибудь лучше?         

       - Не устраивает не потому, что он плох – инструмент замечательный, но слишком он большой, громоздкий! Если нас вскорости распустят по домам совсем, я хочу смастерить себе баян по своему вкусу сам. А для этого мне нужны три обыкновенные двухрядки. И не сами двухрядки, а их аккорды, то есть их металлическое нутро. Одна у меня уже есть. Нужно ещё две… Так вот, Тарас Григорьевич, я и хочу наградить вашего сынка вот этим органом да ещё в придачу и научить его играть на нём.

       - Чего ты хочешь за него, Илюша? Пара быков хватит

       Все расхохотались. Засмеялся и Илья Еремеевич.

       - Хватит! Ещё сдачу получите! - понял шутку дядя Илья. – Я вот что хочу, Тарас Григорьевич: вот эту гармошку и, конечно додачу, только не быками, – опять засмеялся он. – Чтобы вас не обмануть, но и себя не обидеть – пять вёдер вина и семь с половиной зелёных (триста рублей: семь сорокарублёвых бумажек-керенок и одна двадцатка жёлтого цвета).

       - Ого-о-о! – выдохнул отец.

       - Что вы, Тарас Григорьевич, «ого»? Если его купить в магазине, так обойдётся много дороже. Если посчитать стоимость гармошки, пять вёдер вина и денег триста, от силы наберётся пятьсот рублей. А в магазине баян сейчас стоит, если только они вообще есть, рублей семьсот-восемьсот, а то и тысячу. Да разве такие?

       Поднялся общий галдёж:

       - Конечно, Тарас, меняй, чего уж там?! Сейчас же и обмоем!

       Я заметил, что отец сильно заинтригован, но и сумма всё же большая. Тут я узнал, что этот баян – трофейный, немецкий. Отбит сотней в одном из боёв и подарен Илье Еремеевичу как сотенному гармонисту, имевшему до этого обыкновенную, как и у меня, двухрядку.

       - Ну, так как же, Тарас Григорьевич?

       - Погоди, Илюша, нельзя вот так сразу. Нужно подумать, посоветоваться с хозяйкой, - ответил отец, от которого теперь зависела «додача».

       - Конечно, конечно, Тарас Григорьевич! Я же не говорю, что именно сейчас, именно сегодня!

       Илья Еремеевич взял в руки опять баян и ударил «казачка» с такими замысловатыми вариациями, что курень вздрогнул от буйного танца. Проснулась и заплакала маленькая сестрёнка. В дверь из соседней комнаты, блестя заспанными глазёнками, с любопытством выглядывал мой четырёхлетний братишка Митька.
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       Разошлись гости поздно. Но Юрий Николаевич пришёл после них ещё почти через час. Я не стал его беспокоить своими делами, так как лежал уже на своём сундуке и предавался мечтаниям, но не только уже о Татьяне. Появилась другая забота – стать во что бы то ни стало обладателем этого чуда и научиться на нём играть, как играл на нём его счастливый хозяин. Вот пусть бы тогда послушала Татьяна. Если наше дело с ней не выйдет и она всё же выйдет замуж за Алёшку, то я жив не буду, если не приобрету себе баяна и не выучусь на нём играть. Буду тогда ходить мимо её нового жилья и закатывать такие серенады, что она по мне тоской изойдёт!

       Со злорадным чувством мести я уснул. Утром, управившись со скотом, я постучался к квартиранту и рассказал ему о согласии Татьяны.

       - Вот и отлично! Часа через полтора-два я еду по некоторым делам в Новочеркасск. Там заеду к матушке, предупрежу её, а к вечеру вернусь и скажу, что делать дальше.

       Он приехал из Новочеркасска, когда я уже спал, но будить меня не стал, а утром сказал, чтобы я был готов завтра к семи часам вечера и предоставил в моё распоряжение один из своих великолепных чемоданов, в который я вложил свой скромный гардероб: праздничные суконные брюки с лампасами, знакомый уже пиджак, одну верхнюю рубаху, бельё, сапоги и узелок Татьяны, который накануне передала мне Маруся. 

       Юрий Николаевич позвал своего вестового, дядю Гришу, и, взяв с него слово пока молчать, посвятил его в наш заговор и приказал приготовить на завтра к семи часам вечера пулемётную двуколку и пару лошадей.

       - Понимаешь, Григорий, жаль парнишку и девчонку, - сказал он вестовому, - а уж как тогда погуляем на свадьбе!

       - Смотрите, ваше благородие, как бы вместо гулянки нам обоим не попало поленом по загривку от Тараса!

        - Не бойся! Я всё принимаю на себя! Да я ему и сам послезавтра всё расскажу. Ему тогда и деваться-то будет некуда. Ведь здесь же ничего преступного нет. Это не воровство, не грабёж, просто удалая выходка донского казака. Сам Тарас Григорьевич махнёт тогда рукой да и перестанет прикидываться беднячком. Закатит, как говорится, пир на весь мир, на котором и нам с тобой найдётся не последнее место. Да ему ничего и не останется делать, как обнять, расцеловать молодых и закатить пир на всю станицу.

       В этот же день я передал Татьяне через Петра, а он через Марусю, чтобы она завтра, точно в семь часов вечера выходила из дома и шла к условленному месту встречи.

      В назначенный час мы с дядей Гришей, который вынес чемодан как офицерский, выехали из двора Демидовых и поехали, строго придерживаясь того пути, по которому должна была идти Татьяна. Мы встречали и обгоняли прохожих, но Татьяны не было. Доехав до условленного места и не обнаружив её там, мы повернули обратно по той же дороге. Татьяны не было. Проехали опять до места встречи и стали ждать. Прошло более получаса. Татьяны не было. Я недоумевал и тревожился. Вещи Татьяны лежали у меня в чемодане. Это было прямым подтверждением тому, что она готовилась не шутя. Значит, что-то случилось. 

       Мы вернулись во двор Ермаковых. Попросив дядю Гришу обождать, не выпрягая лошадей, я побежал разыскивать Петра. Но он уже сам мчался к нам что есть духу. Узнав меня при свете ацетиленового фонаря, он чуть не закричал:

       - Всё пропало, Андрюшка!

       - Что случилось?

       - Узнала мать! Понимаешь, узнала мать Татьяны и Таньку так отпороли, так отпороли, что теперь, наверное, лежит и обливается кровью!

       - Как это «отпороли»? Расскажи не спеша с самого начала!

       - Некогда, некогда!  Потом! Скорей давай Танькин узелок!

       Мы побежали назад, я сказал дяде Грише, что всё отменяется – подробности завтра, - взял узелок, и мы с Петром бегом бросились к Марусе отдать вещи, иначе дело пахнет скандалом. Немного успокоившись, Петро по пути рассказал, что произошло. Всё дело провалила сама Татьяна. В последнюю минуту она стала прощаться с Ленкой и, не сдержавшись, заплакала. Заплакала и Ленка. Они и не заметили, как их тринадцатилетний братишка Гришка всё это подглядел и подслушал.

       - Мама, а я что-то знаю, - влетел он к возившейся у плиты матери, - наша нянька (так он называл Татьяну) нынче куда-то уезжает.

       - Что ты мелешь? Куда она может уехать?

       - Уезжает, мама, уезжает. Они целовались с Ленкой и обе плакали, а нянька сказала Ленке: «Не плачь, Ленка, я не на долго – недели на две».

       - Встревоженная и кое-что понявшая мать, - продолжал рассказывать Петро, -  кинулась сейчас же к Татьяне, и всё было разоблачено. Она набросилась на Татьяну и Ленку с кулаками. На шум поднялся отец. А Ленка тем временем, не будь дура, ускользнула от взбучки и к Маруське. Меня они  нашли у Тоньки… Идем, Андрей, скорее, надо отдать барахло!

       Петро переживал за узелок больше меня. Он боялся быть замешенным в «воровстве» тряпок.

       - Ну, что? – выскочила к нам Маруся, как только заметила, что мы подошли к её калитке.

       - Здравствуй, Маруся! – кисло поздоровался я и вручил ей узелок. – Большое тебе спасибо за твою помощь, но значит - не судьба!

       Мы попрощались и ушли. Петро молчал, молчал и я. Итак, всё кончено! Неужели ты была права, бабушка ворожея?

       Позже я узнал подробности. Когда на шум вбежал отец Татьяны и узнал, за что мать устроила скандал, то бросился не помогать жене, а набросился на неё:

       - Тю, дура старая! Брось сейчас же! Не за тем жених придёт, а ты волосовщину затеяла. После разберёмся!

       И к Татьяне:

       - Иди сейчас же умойся и приведи себя в порядок. И чтобы, когда будешь встречать Алексея, смеялась, иначе потом три шкуры спущу!

       Потом ей и Ленке строго-настрого запретили трепаться об этом. Попросили и Маруську, совершенно не упрекая её в пособничестве – задабривали. Им очень не хотелось, чтобы об этом узнали не только жених и его родичи, но и вообще в станице. Я тоже молчал, Петро тем более. 

       Юрий Николаевич тоже переживал неудачу и проклинал сентиментальность, погубившую так хорошо организованный побег.
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       Восьмого января Татьяна венчалась с Алексеем. Венчались в этот день ещё две пары: брат Максима Дмитрий с Мотей и подруга Татьяны Груня с Федотом. Я был у Максима в «боярах» и поэтому стал невольным свидетелем потери для меня Татьяны навсегда.

       Разукрашенный лентами и розами, весь от уздечки до сбруи в кавказском серебре с чернью, незабвенный Васька мой, словно понимая, как он красив, рисовался перед огромной, не вместившейся в церкви толпой, запрудившей площадь перед церковью в ожидании выхода молодых. У меня было сильное желание пойти в церковь, протиснуться сквозь толпу вперёд и посмотреть на Татьяну вблизи, под венцом. Но сделать этого не посмел. И пока в церкви шёл обряд венчания, я увлёк за собой других верхоконных «бояр» - нас на трёх свадьбах было человек сорок, - и мы, гарцуя, разъезжали по церковной площади на зависть мальчишкам, которые бегали за нами целыми толпами.

       Но вот толпа у паперти зашевелилась. Из ступеней повалил, расступаясь на ступенях, народ и показалась первая пара молодых. Это были Груня с Федотом. Сзади них с важным видом шествовал Жорка, бывший у невесты, как родственник, шафером. Следом за ними шли Татьяна с Алексеем, тоже в сопровождении шаферов и свах. Белая газовая фата, прикреплённая к волосам белыми искусственными восковыми цветами, пышными складками ниспадала на накинутое на плечи пальто. Роскошные косы её были распущены под фатой по плечам. Они держались с Алексеем за концы большого белого платка. Свободной левой рукой она поддерживала пальто, из-под которого выглядывало белое подвенечное платье.       

       Татьяна в этот момент была особенно хороша и похожа, как все невесты, на сказочную царевну. Взгляд её скользнул по жадно глазеющей толпе и на мгновенье остановился на мне. Она вспыхнула и потупилась. А я сам не свой от горя, тоски и жалости к этому потерянному великолепию резко натянул на себя повод. Мой замечательный Васька взвился на дыбы подобно коню под Медным Всадником. Вокруг раздались крики мальчишек и визг девчат, бросившись от него в разные стороны. Васька сделал задними ногами пируэт и, чуть не подмяв кого-то под себя, вынес меня из толпы.

       Через минуту нарядные подводы с молодыми и поезжанами в сопровождении «бояр» умчались, увозя Татьяну с мужем в одну сторону, Груню с Федотом – в другую и нашу пару – в третью.

       На обеде, устроенном для «бояр», я, вопреки отвращению, напился пьяным и плакал. Когда я засобирался домой, такие же пьяные Максим и Петро стали меня уговаривать и не давали мне Ваську:

       - Ведь ты же здорово пьян, Андрюшка, убьёшься к чёртовой матери! Смотри, склизота какая!   

       Это была правда. Хотя снега и не было, но было очень скользко. Последние дни перед Крещением стояла оттепель, перепадала зимняя изморозь, а потом всё это замёрзло, превратив целые участки станичных улиц в трудно преодолеваемые кочки и большие замёрзшие лужи.  

       Я ребят не послушал и настоял на своём.  Если строго придерживаться маршрута домой, плюс моё состояние, то со двора Гурьевых мне нужно было свернуть влево и шагом добираться до нашего куреня. Но я этого не сделал. Я свернул вправо и поскакал на противоположный край станицы – «на гору».  Там переулком выехал на Татьянину улицу и дал Ваське волю. Он ураганом промчался вниз по так знакомой, но теперь чужой улице. От меня в страхе сторонились к заборам прохожие. Воя до нервного шока, из дворов вылетали собаки и с остервенением гнались за мной, скользя и кувыркаясь на льду замёрзших луж.

       Васька как вихрь промчался мимо нового двора Татьяны, и я только мельком успел заметить, что здесь тоже отошёл «боярский» обед. Под окнами уже никого не было. Только у калитки стояла группа тёток, да во дворе пьяные поезжане и «бояре», собираясь разъезжаться, возились около подвод и лошадей.      

        Как я не убился сам и не изувечил коня – не понимаю. Это следует отнести полностью к уму и инстинкту моего четвероногого друга. Я хорошо сознавал, что эту безумную скачку я делал исключительно для того, чтобы покрасоваться перед Татьяной. Но моей мальчишеской, никчёмной выходки она, конечно, видеть не могла, так как вряд ли наблюдала за улицей. Когда я, рискуя сломать себе и коню шею, мчался стремглав мимо неё, она, теперь уже совершенно для меня чужая, осваивалась с новым своим положением. Положением жены другого, навеки его и навеки потерянная для меня.

       Не рассёдлывая Васьки, я привязал его к дрогам во дворе, отпустил подпруги, положил сена и пошёл в курень. Мать что-то шила, а отец вязал вентеря. Я попросил у него четверть вина.

       - Куда тебе – ты и так, как зюзя!

       - Да уж дай, - вмешалась мать, - значит, нужно парню!

       - А ты сиди и посапывай, адвокат, - дружелюбно ругнул отец мать.

      С четвертью я пошёл к Жорке. Он уже тоже приехал с «бояр», убирал в конюшне и был, как и я, здорово навеселе.

       - Жора, я хочу пить! Понимаешь, пить! Пойди, пожалуйста, принеси стаканы и чего-нибудь закусить.

       Жорка принёс хлеба, кусок сала и два стакана. Четверти этой мы с Жоркой не выпили и половины и никуда больше не пошли. Я еле добрался до дому, свалился и проспал весь остаток дня и всю ночь. Мать говорила, что ко мне приходили все мои ребята, будили, таскали за ноги, но я посылал всех к чёрту и не вставал. С непривычки вино взяло своё.

       Утром невыносимая тоска, усугублённая ещё отвратительным ощущением от вчерашней пьянки, завладела всем моим существом. Сегодня я, наконец, окончательно понял, что чуда не совершилось, что Татьяна ушла от меня навсегда. Я достал её подарок – кружевной платочек, ещё пахнувший ею, и достал возвращённый ею мой подарок – золотой перстень, который она носила на своих пальцах, и, совершенно не стесняясь ни отца, ни мать, стал громко и истерично рыдать. Глядя на меня, начала плакать мать. Насупившись и бросив свой вентерь, отец вышел во двор, и я слышал, как он там сморкался. Засунув по своей привычке в рот пальчик, против меня стоял Митька и с удивлением смотрел то на меня, то на мать. 

       Несколько дней я жил, как помешанный. Почти ничего не ел, почти не спал ночами. На все уговоры ребят взять гармошку и пойти на «улицу» рассеяться, я отвечал отказом. У меня была неодолимая потребность оставаться одному и я, не стесняясь, гнал их от себя. Понимая моё состояние, они не сердились и уходили.

       Душевные мои терзания были невыносимы. Я сетовал на своих родителей, причинивших мне своей непонятной чёрствостью и жестокостью столько невыносимого горя. Когда в памяти моей вставали, как живые, картины из недалёкого прошлого: наше знакомство, радостные встречи, невинные девственные ночи, наше короткое счастье и, наконец, минуты последнего нашего, полного надежд, свидания - я почти терял сознание и с ужасом понимал, что забыть её я едва ли смогу.

       Поздними вечерами в отчаянии я одиноко бродил по пустынным улицам станицы. Какая-то неведомая сила влекла меня к тому дому, где она теперь лежала в объятиях другого. Я проходил мимо, но облегчения никакого не испытывал. Ничто в мире не могло меня утешить. Уверения родителей в том, что на ней «свет клином не сошёлся», что «человек без пары не бывает» и многое другое, которыми они, сознавая теперь свою ошибку, старались меня успокоить, были бесполезны. Страдая, я перестал ходить к ребятам и засел за своих старых друзей – за книги. И только они приносили мне некоторое облегчение.

       Как-то, взяв в руки свой дневник, в который  не заглядывал со дня неудавшегося побега, я записал:

       «19 января. Пятница. Я любил эту чудную девушку. Любил страстно, безумно. Любил до исступления, до потери всех остальных чувств. Она олицетворяла мой идеал будущей моей спутницы жизни. Дружба с нею была порой моей благоуханной, чарующей весны и яркого солнечного лета.

       Но эти два самых прекрасных времени года преходящи. Как на смену им приходит хмурая, ненастная осень, так и после моей юной весны наступил холодный мрак осени в моей душе.

       Всё кончено! Её нет и не будет никогда! Она потеряна для меня навсегда.

                                                  И ты ушла, оставив мне воспоминанье

                                                  О прежних днях, о дружбе, о любви,

                                                  И не сказала мне ни слова на прощанье –

                                                  Тебя другой ждал впереди». 
                                                 КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИГИ   
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Справа – отец автора Прокофий Иванович Запорожцев (в книге Тарас Григорьевич Черкасов).
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Первый слева – Стефан Яковлевич Гудков (в книге С.Я.Рубцов), г. Елисаветдар 

(Кировоград), 1914 – 1915 гг.
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Василий Прокофьевич и Зинаида Стефановна с детьми Иваном (Гришкой) и Ниной. Колыма, 1937 год.
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Слева Иван Запорожцев со своим другом во время службы в Манчжурии, 1946 год.
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        Слева Стефан Яковлевич Гудков (в книге Семён Яковлевич Рубцов), 1914 год.
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                  Стефан Яковлевич Гудков (в книге Семён Яковлевич Рубцов).
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                                  Музей Донского казачества, г. Новочеркасск.
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                                       Михайловская церковь, г. Новочеркасск.
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                                     Триумфальная арка, г. Новочеркасск.
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                                 Александровская церковь, г. Новочеркасск.
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                                       Церковь в станице Бессергеневская.
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                Драматический театр им. В.Ф.Комиссаржевской, г. Новочеркасск.
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                  Вознесенский кафедральный войсковой Собор, г. Новочеркасск.

